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    Важное уведомление
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Формально составителем этой антологии указан Парфенов М.С. — на деле же он и другие люди, включая редактора «Астрель-СПб» Ирину Епифанову и координаторов отбора, лишь организуют сам процесс, помогая настоящим составителям — из народа.

   Каждый год собирается группа добровольцев, которые читают сотни присланных в ССК историй и голосуют за те, которые им понравятся. Каждый наш ежегодник собран по итогам таких голосований.

   Так что настоящими составителями (так называемой таргет-группой) этой антологии являются:

   
Александр Москвин (Москва, Оренбург)

   Алексей Устюгов (Каменск-Уральский)

   Альвина Провоторова (Буденновск)

   Анастасия Колокольчикова (Домодедово)

   Анна Панкратова (Раменское)

   Вадим Иванов (Самара)

   Валентин Марудов (Москва)

   Валерий Чамин (Мурманск)

   Валерия Иванцева (Иваново)

   Валерия Гриценко (Обнинск)

   Виктор Гофман (Караганда, Казахстан)

   Владимир Подлеснов (Тамбов)

   Владислав Ерафонов (Набережные Челны)

   Владимир Кутузов (Новосибирск)

   Всеволод Голубков (Иваново)

   Дмитрий Запевалин (Коммунар)

   Дмитрий Иванов (Воронеж)

   Дмитрий Иванов (Нижний Новгород)

   Дмитрий Иванов (пгт Новый Торъял, Марий Эл)

   Дмитрий Прокофьев (Санкт-Петербург)

   Диана Шарапова (Нягань, ХМАО — Югра)

   Евгений Гайбарян (Москва)

   Евгения Адушева (Санкт-Петербург)

   Евгения Климова (Иваново)

   Егор Артемов (Горловка, Украина)

   Егор Захаров (Орел)

   Екатерина Ветрова (г. Саранск, Республика Мордовия)

   Екатерина Долгуничева (Санкт-Петербург)

   Екатерина Насонова (Химки)

   Елена Калацюк (Рязань)

   Елена Шишкина (Уфа)

   Елена Худик (Москва)

   Игорь Васильев (Санкт-Петербург)

   Игорь Мартыненко (Керчь)

   Илья Окунев (Щелково)

   Илья Старовойтов (Курган)

   Ирина Рудакова (Нижний Новгород)

   Лариса Крючкова (Москва)

   Ленар Закиров (Казань)

   Любовь Болюкина (Краснокамск)

   Людмила Кшевинская (Москва)

   Маргарита Семенова (Барнаул)

   Михаил Погребной (Краснодар)

   Наталья Шикина (Москва)

   Ольга Кирьянова (Санкт-Петербург)

   Орнелла Такиева (Уфа)

   Роман Некрасов (Воскресенск)

   Сабина Саттар (Майнц, Москва)

   Татьяна Рыбалко (Санкт-Петербург)

   Татьяна Хаданович (Минск, Белоруссия)

   Тимофей Марков (Москва)

   Ульяна Рущенко (Ейск)

   Филипп Герасименко (Невинномысск)

   Юлия Балабанова (Санкт-Петербург)

   Юлия Монахова (Москва)

   Яна Томилова (Красноярск)

   
Спасибо им за труды.

   А еще каждый год таргет-группа обновляется. Кто-то выбывает, кто-то, наоборот, приходит «на новенького».

   Любой желающий — и вы тоже — может поучаствовать в этом сложном, но увлекательном процессе. Достаточно заглянуть на сайт [horrorbook.ru] и отправить заявку.

   Между прочим, следующая такая антология, «Самая страшная книга 2023», станет юбилейной, десятой по счету — и мы мечтаем собрать самую большую читательскую таргет-группу в истории!

   Там же, на упомянутом сайте, публикуется информация о новых книгах серии ССК, равно как и максимально подробные правила ежегодного отбора.

   Заглядывайте. Читайте. Это не опасно… Ну, почти.
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    Максим Кабир

    Курьи ножки
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Если бы Женю попросили рассказать, какие эмоции будила в нем та телепередача, он поведал бы о тревоге, возникавшей всякий раз, когда мультяшная изба выскакивала из-за условных елей. Рисованной была заставка, а дальше следовал десятиминутный балаганчик с куклами-перчатками. Миновало больше двадцати лет, а Женя помнил пучки прутиков на заднике — имитацию знахарских трав; помнил луну в оконце — намалеванный на бумажке полумесяц с глазом; даже музыку помнил, такую вроде бы шелестящую, подступающую к маленьким зрителям.

   Передача называлась «Курьи ножки», ее с девяносто шестого по девяносто девятый крутил местный канал «Альтаир». Ничего особенного, копеечное подражание «Спокойной ночи, малыши», только вместо свиномедвежьего зоопарка там колобродили персонажи русского народного фольклора. Основными героями были Леший Леша, Баба-яга и Вий. Наведывались в избушку на курьих ножках гости: домовенок, кот, кикимора. Сюжет развивался по накатанной схеме. Всплывала некая научная или педагогическая проблема (почему нельзя лизать качели на морозе, почему в космосе невесомость, почему вода не горит), Баба-яга растолковывала, озорной Леший все перевирал. Оно как бы смешно, должно быть, но Женя не смеялся, а губы поджимал. Пока взрослые люди, прятавшиеся под столом, говорили писклявыми голосами, Женя чувствовал себя неуютно и одиноко, как пес, бродящий в заоконном тумане, как последний вареник на тарелке, о котором мама говорила: «Не съешь — он плакать будет».

   Заканчивалась передача так: отчаявшаяся Яга привлекала к спору Вия. Тот сидел на стульчике у бревенчатой стены, «дремал», а в финале Яга поднимала его веко, циклоп вступал в беседу и быстренько все разжевывал, подводил итоги. И никаких мультиков.

   Жене въелся в память выпуск, в котором веко Вия была поднято изначально, с первых кадров — забыли опустить. Сохранилось кислое, точно электрод, ощущение, что из лобастого «Панасоника» циклоп таращится прямо на Женю. Дети присылали в избушку письма, периодически их приносил Бабе-яге домовой, устраивали конкурс на лучший рисунок. Сомнительно, что кто-то, кроме Жени, ежился под одеялом при виде сказочной компании.

   Женя спал в гостиной, напротив телевизора. Передача шла довольно поздно: в десять, что ли, после городских новостей. Мама смотрела новости, погоду на завтра, и «Ножки» оставляла, чтобы сын развивался.

   Воспитывала Женю однополая пара: мама с бабушкой. Семья была верующая. Не сектанты-затворники, а здоровое постсоветское православие, которому не мешает крупица астрологии, щепотка вульгарного буддизма про реинкарнации и всякие милые языческие ритуалы, вроде показывания монетки молодому месяцу, чтоб деньги водились.

   Бабушка учила внука креститься, подсовывала детскую Библию, а еще самую малость контролировала телевизионные вкусы внука. Если показывали «Секретные материалы», или мультик про Дракулито Вампиреныша, или советский пластилиновый мультфильм про чертей, бабушка фыркала и отвоевывала пульт. «Бесы», — говорила. Даже роботов из «Острова ржавого генерала», заблуждаясь, бесами обозвала.

   Слово «черт» сама никогда не употребляла, то есть «хер» сказать могла (на соседа: хер конторский), но вместо «черт» бурчала виновато: «На букву "ч"». Будто проговорись она, ляпни, — и рогатики полезут из стен. И Женя долго этого слова избегал, лет до пятнадцати. Неприятным оно было, ладно по-старому написанное: «чорт», но с этой вот рогатенькой «ё» — царапучее, муторное.

   Когда на день рождения Женя получил от ровесницы в подарок красиво оформленный сборник Пушкина, то ножничками вырезал иллюстрацию с хвостатым адожителем. Вдругорядь склеил «ПВА» страницы «Древнегреческой мифологии», где были фавны. Еще в Сочи испугался ряженого: на ходулях, морда в ваксе, сзади веревка с кисточкой. Семилетний Женя едва ли маме под сарафан не кинулся.

   «Курьи ножки», в отличие от пластилиновых чертовников, легко проходили бабушкину цензуру. Наверное, потому, что ч…й среди персонажей не было, да и выглядели куклы совсем уж невинно. Так почему же у Жени мурашки бежали по спине при звуках вступительной мелодии?

   «Альтаир» не только показывал, но и снимал передачу, потому за пределами города и прилегающих сел никто о Лешем Леше не слышал. Локальным мемом стала фраза: «Давайте, ребята, спросим у Вия», подходила она к любому случаю. «Где зарплата?», «Когда мы заживем нормально?», «Почему чиновники воруют?» Вий — эдакий Виктор Сиднев или Ровшан Аскеров от мира нечисти — ответы скрывал.

   А Женя вырос, повзрослел и выполол дурацкие страхи. Со страхами не то чтоб полностью ушла, но забилась под паркет вера в небесного бородача. Бабушка умерла в нулевых, под конец впала в маразм и разговаривала с Богом.

   Интернет о детской передаче из индустриальной Тмутаракани не ведал. По запросу выскакивал скрин ужасного качества: Ягу еще можно разглядеть, но Вий сливается с декорациями в пиксельной судороге. Студентом Женя погуглил, чтобы освежить память тогдашней своей подружке, мол, да ладно, все помнят этот треш! «Ага, — вспомнила она, — детский сад, штаны на лямках! Они ж там пьяные передачу снимали, и кто-то проблевался в прямом эфире».

   Типичная городская легенда, понял Женя. Точнее, телевизионная. Такие байки циркулировали на форумах.

   «…Сам свидетель, в восьмидесятые жил в Украине, по киевскому каналу в прямом эфире шла "Вечерняя сказка", так ведущий, дед Панас, однажды вместо "На добранич" подытожил: "Отака херня, малята", и его уволили…»

   Это, конечно, было выдумкой. В одном выпуске «Курьих ножек» Вию действительно забыли опустить веко, но про Панаса — чушь.

   
В две тысячи девятнадцатом Женя по протекции знакомого журналиста устроился на «Альтаир». Холостяк, он по-прежнему жил с мамой, тот же «Панасоник» пылился в гостиной, но Женя съехал в бабушкину комнату. Для старомодной мамы «Альтаир» звучало так же, как «Останкино».

   Работа была связана с Интернетом. Редактор сайта, Женя должен был переформатировать репортажи под Всемирную паутину, сочинять кликабельные заголовки, иллюстрировать статьи эффектными фотками, местные новости разбавлять глобальными.

   «Альтаир», позднее дитя перестройки, располагался в двухэтажном здании, похожем на бывшую школу. Скрипучие паркеты, протекающая крыша, оглушительно бурлящие трубы. Пластик тщетно маскировал кирпично-рыжую суть здания: отовсюду перла ветхость. Но в сумрачных кабинетах кипела творческая атмосфера, техника была современной, сотрудники — приятными.

   Отдел кадров отправил новенького в «Юлькино царство». Так именовался кабинет в техническом крыле, между рубкой звукорежиссера и аппаратно-студийным комплексом. По забавному совпадению, все три там работающие девушки носили красивое греческое имя Юлия. Бонусом к ним шел животастый молодой человек, эсэмэмщик Бурдик.

   — Юля! — представился Бурдик, сдавив Женину кисть. — Покорпишь с мое — сам станешь Юлей.

   — Борь, отвянь от парня, — ворчали Юли, выстроившиеся для смотра.

   — Шутка! — Бурдик хлопнул Женю по плечу. — Боб!

   Женя подумал, что Бобом Бурдик себя сам окрестил, а в школе его сто процентов дразнили Бурдюком.

   Юли улыбались радушно, консультировали, снабдили печеньем к чаю.

   — Девочки, я ревную! — страдал Бурдик. Лишний вес он компенсировал балагурством. Травил анекдоты, звал поглядеть смешной видосик. Юль — для удобства — наградил подпольными кличками.

   — Только в лицо их так не называй, — интимно предупредил на перекуре.

   У неистово кучерявой Юли, графического дизайнера, прозвище было Человечек. Она всех в разговоре уменьшала и ласкала: «Такой человечек мимишный!», «Ухтышка, мне человечек конфетки подарил!»

   Губастую и смазливую Юлю, специалиста по социальным сетям, звали Йоха. «В честь Йоханссон, актрисы». Женя догадался: Бурдик сердится, что Йоха замужем, а то нарек бы Скарлетточкой.

   Про маленькую пухлую Юлю, тоже редактора сайта, Бурдик сказал:

   — ТНТ!

   — Она на ТНТ работала?

   — Не-а, — и, выдержав паузу, произнес: — Ты — дух! Дослужишься до черпака — расшифрую.

   И начались телевизионные будни. Операторы волокли к служебным машинам камеры и штативы, журналисты носились по коридору, шурша бумажками, в студии на зеленом фоне творилось волшебство. В «Юлином царстве» полсотни пальцев порхали по клавиатуре, принтер сплевывал распечатки, пахло кофе…

   — Ну как же, — удивился Женя, поворачиваясь с офисным креслом, чтобы видеть коллег. — «Курьи ножки», детская передача.

   — Впервые слышу, — сказала Йоха.

   — «Давайте, ребята, спросим у Вия».

   — Что-то знакомое. — ТНТ сморщила носик, изображая активную мозговую деятельность, но быстро капитулировала. — Прости.

   — А когда ее показывали? — поинтересовался Бурдик.

   — Да в девяносто шестом…

   — Хах! — тряхнула кудряшками Человечек. — Я в девяносто восьмом родилась.

   Выяснилось, все Юли появились на свет в конце «лихих» и не застали Бабу-ягу с Лешим Лешей. Бурдик, девяносто третьего, помнил только «Зов джунглей» и «Утиные истории». Тридцатидвухлетний Женя был самым взрослым в кабинете.

   — Там такая жуть, — разоткровенничался он. — Куклы старые, декорации фиговые, от одной музыки волосы дыбом вставали.

   — Стопэ! — перебил Бурдик. — Тебе ж тогда восемь лет стукнуло.

   — Ну.

   — И ты в восемь боялся кукольной передачи?

   Жене не понравился тон эсэмэмщика. Он решил, что сболтнул лишнего.

   — Не боялся я. Просто рассказываю — кринжовая передача была.

   — Психологическая травма на всю жизнь! Куклофобия!

   — Педиофобия, — исправила ТНТ. — Боязнь кукол — педиофобия. И вообще, отстань от человека, Боб.

   Бурдик отстал, но в течение часа спорадически похрюкивал:

   — Леший Леша! Восемь лет!

   «Альтаир» находился в центре города, возле детского сада и сквера. В окрестностях Женя иногда замечал чудаковатого старика. Худющий, расхлябанный, брюки болтаются на костлявых бедрах, сорочка расстегнута настежь, демонстрируя впалую грудь. Вокруг лысины — венчик седых волос, длинных, тонких и каких-то крысиных. Старик был карикатурой на старика, словно телепортировался из мультика «PIXAR». Нос — картофельный клубень, подбородок торчком, уши огромные и мясистые и беззубый рот рубцеватыми складками.

   Он торчал у детского сада, сунув клубень между прутьями забора. На конкурсе «чуваков, напоминающих педофилов», он обошел бы героя «Милых костей».

   — Черт какой-то, — сказала Йоха брезгливо.

   — Просто старый человечек, — жалела сердобольная Человечек. Впрочем, и у Жени не было никаких доказательств, что старик так же гадок, как выглядит. Не было — до октября.

   В последние теплые деньки Женя и Юля ТНТ вышли в сквер. Осенью они начали общаться больше, у них нашлись общие интересы. Не то чтоб Женя положил глаз, ТНТ на его вкус была полновата, ему Йоху подавай. Но с другой стороны, Женя был одинок, а ТНТ — веселая, заботливая.

   Выпив капучино, обмыв косточки Бурдику, они возвращались на канал. Вдруг Юля переполошилась:

   — Телефон потеряла!

   Редакторы ринулись обратно по аллее. Солнце кануло за тучи, тень наползла на сквер, и налетел ветер. Ветви деревьев чиркали друг о друга, как натачиваемые ножи. На лавочке, которую телевизионщики покинули две минуты назад, сидел знакомый старикашка. В руке он сжимал Юлин «Самсунг».

   — Это наше! — сказал запыхавшийся Женя.

   — Наше, — писклявым эхом отозвался Черт.

   Продолговатое лицо избороздили морщины, в них застряли бородавки. Было прохладно, но клетчатую рубашку старик не застегнул. Ей-богу, Черт, — подумал Женя, в детстве избегавший этого слова. Черт-педофил, насилующий сатаненышей.

   Повисла пауза. Мигрирующие вороны кричали в небе. Старик задрал подбородок, выставил кадык, словно оборонительное оружие. На «клубень» он насадил очки в толстой оправе. Бифокальные линзы были залиты чем-то мутным, вроде молока или спермы, глаз за стеклами не разглядеть… Да видит ли что-то старик?

   Театрально воздев свободную руку, Черт ткнул узловатыми пальцами в дисплей. Телефон ожил. Юля отшатнулась: как так? Старик угадал пароль? Черт наслаждался произведенным эффектом. Он мазнул пальцем по дисплею. Замелькали фотографии, словно картежник тасовал колоду.

   Юля смотрела, спрятавшись за Жениной спиной.

   — Опля! — Черт придавил пальцем нужную «карту». Принюхался. Ноздри, червоточины в картофелине носа, скрывали засохшие козявки.

   Черт повернул дисплей к зрителям. Фотография запечатлела полнотелую девушку без лифчика, одной рукой она сжимала телефон, другой — удерживала груди. Женя не сразу сообразил, что это Юлино селфи, что это голая Юля ТНТ позирует у зеркала.

   — Отдай! — взвизгнула она.

   — А то что? — спросил Черт глумливо. Изо рта вывалился язык в белом налете. Черт размашисто облизал экран, Юля всхлипнула, словно это ее лизнул мерзкий язык.

   Женя очнулся от шока, вспомнил, что он тут мужик и надо действовать.

   — Отдайте телефон!

   В ответ старик прижал «Самсунг» к уху. Рубашка разъехалась, показался стариковский сосок, розовый, тошнотворно-длинный, как дождевой червь, наполовину вылезший из плоти.

   — Алло, — манерно пропел Черт. — Это Леший Леша? Где тебя носит, дети уже собрались!

   Женя мгновенно продрог, как девочка со спичками из сказки.

   Черт покивал, слушая вымышленного собеседника. Кончик языка пошленько трогал воспаленные болячки в уголках губ. Взбеленившись от собственного бессилия, Женя схватил Черта за запястье и вырвал телефон.

   — До новых встреч, дети! — кривлялся старик.

   Редакторы шагали по аллее, отдуваясь. Юля вытерла экран салфетками, но все равно держала телефон брезгливо, как что-то дохлое.

   — Откуда он знал пароль?

   — Может, по отпечаткам…

   — Фу, какой он гнусный! И этот голос!

   — Это голос Бабы-яги, — сказал Женя рассеянно. Холод ушел, теперь его щеки пылали.

   — Кого?

   — Из передачи, «Курьи ножки», я рассказывал. — Женя вообразил сцену: девяностые, Черт сидит у телевизора. Ему сколько? Сорок? Сорок пять? Он смотрит «Альтаир» и повторяет разными голосами фразы кукольных персонажей: «Вий, объясни Леше, как разблокировать чужой мобильник».

   Сценка пестрела хронографическими ляпами и была противной, как стариковская слюна.

   У входа в «Юлькино царство» ТНТ прошептала доверительно:

   — Жень, я вообще-то стриптизом не балуюсь. Это я один раз, для себя, дурочка, сняла. Будет уроком.

   — Все нормально, — отозвался Женя. — Ты красивая. — Ляпнул и испугался, что комплимент совсем неуместен, но Юля только улыбнулась.

   Описывая приключения коллегам, они цензурировали историю, убрав всю обнаженку.

   А ночью Жене приснился сон. Будто он снова ребенок, укрылся с головой одеялом. В гостиной работал телевизор, в прореху, под одеяло, натекал мельтешащий свет экрана. Маму он не видит, но уверен, она сидит в кресле и отстраненно внимает поучительной истории.

   — Леша, какой же ты глупый! Самый глупый леший в лесу!

   — И вовсе я не глупый! Меня дети чаще рисуют, чем тебя!

   — Ах так!

   — Так!

   — Получай!

   — Не ссорьтесь! Цыц! Разбудите Вия!

   — А его и так будить пора, чтобы он нас рассудил. Правда, кикимора?

   — Правда, Леша!

   — Ну, хорошо, пойду будить!

   «Не надо, — думает Женя, закапываясь лицом в подушку. Наволочка пахнет потом. — Не будите его, он плохой».

   — Веко застряло…

   «Перестаньте!»

   — Подсоби!

   Женя сбрасывает одеяло, чтобы сказать маме, что хочет спать, что он уже не маленький и передача дурацкая. Но в кресле вместо мамы сидит Черт. В очках, заляпанных белой субстанцией, голый, с длинными эрегированными сосками, и ноги у него волосатые, и заканчиваются копытами, и рожки на голове.

   — Твое письмо мы получили, — говорит Черт. Когтистая рука летит через комнату, разматываясь канатом.

   Будильник спас Женю от растопыренных пальцев.

   
Через месяц после инцидента с Чертом водитель «Альтаира» Руслан окликнул Женю на проходной:

   — Прыгай, подвезу.

   «Жигуль» Руслан украсил иконами и георгиевской лентой, из бардачка торчала, как язык из собачьей пасти, партийная газета ЛДПР.

   — Как тебе на телике? Год уже отпахал? А, пятый месяц! Я-то? Не поверишь, Жек. Столько не живут. Я пожар застал.

   — Какой пожар? — спросил Женя, опасливо пристегиваясь. «Жигуль» заносило на поворотах.

   — Здание наше горело, не в курсе? В декабре девяносто девятого. Тебе сколько годков? Мне поменьше было, двадцать с хером.

   — А что, сильно горело?

   — Человек в уголь превратился. В подвале у нас студийку оборудовали. Тогда все было иначе, камеры громадные, пленки. На коленке делали материал. Там баба такая работала — Лизка! Если тебе тридцать два, ты «Курьи ножки» застал.

   — Застал, — аукнулся Женя. А в голове аукнулся гнусный голосок старикашки, так убедительно копировавшего Бабу-ягу. И где-то на задворках памяти заиграла вступительная мелодия из передачи.

   — «Давайте спросим у Вия»! — пропищал Руслан, крутя баранку. — Это ж Лизка сценарии писала. Актрисуля. Умная баба, эффектная. Жопа, сиськи. Я ее возил — шишка дымилась. Сечешь?

   Женя фальшиво улыбнулся.

   — Мля, я б ее чпокнул, отвечаю. Но до меня слушок дошел, что у нее онко по бабской части. Рак — не триппер, не словишь. Но трахать и плакать — не мое, ни богу свечка, ни черту кочерга. И, короче, я ее бортанул. Она поняла, не дура. Едем мы с ней, она такая: «Русик, а ты в сорок шесть умрешь». И смотрит, сука, как прожигает лазером. Гля, гляди, мурашки пошли. Говорит: «Ты пьяный на машине вхерачишься». — Руслан впечатленно хмыкнул. — Вот каким пророчеством снабдила, на всю жизнь запомнил. Мне сорок шесть летом, но я умирать не собираюсь. И пьяный за руль не сажусь.

   — А что с пожаром?

   — Говорят, Лизка его и устроила. Я не прокурор, не знаю. В подвале курили и выпивали. Или закоротило, или уснули с сигаретой. Или, в натуре, Лизка бензином плеснула, горячая была девка. И короче. Декорации занялись, подвал прогорел, ну там бетон, вверх не пошло, успели потушить. Еле опознали Лизку. Такой у сказочки конец.

   Женя представил избушку Бабы-яги, объятую огнем. Вот почему «Ножки» перестали выходить в эфир. А еще он подумал, что мог бы написать статью к годовщине трагедии — главный редактор похвалил бы…

   Но где брать информацию? Не у Руслана же с дымящейся шишкой.

   — А кто еще из наших тогда работал? — спросил Женя.

   — Гля, да никто. Все разъехались, один я как на галерах. А, обожди. Беленков работал! Ну, Беленков, сторож. Без руки который. С ним перетри. Я тебя у светофора высажу, годится?

   
Сторожа работали посменно: сутки через трое. Беленков был угрюмым здоровяком средних лет. Правую руку всегда держал в кармане, неохотно подавал левую, и Женя здоровался с ним левой рукой, полагал, так проявляет уважение.

   Творческие планы разбились о досадную ошибку Руслана.

   — Ты путаешь, — сказал Беленков, отрываясь от детектива в мягкой обложке. — Я здесь с две тысячи десятого. — И нырнул безразличным взглядом назад в книжку.

   Женя сразу не поверил, навел справки в отделе кадров. Все верно, Беленков пришел в десятом по квоте на трудоустройство инвалидов.

   Конечно, при желании можно было отыскать бывших сотрудников «Альтаира». Но пыл иссяк. И потом эти сны… сны выбили из колеи.

   В среду он ссутулился за компьютером, массировал виски, надавливая пальцами на пульсирующие венки. Раздражал Бурдик, никчемно пародирующий Горбачева. Раздражали слащавые «человечки» Человечка. Йоха тараторила по телефону, разжевывала мужу, где лежит паспорт, — тоже бесила. Хотелось грохнуть кулаком об стол: заткнитесь все! Как писать в таком курятнике?

   В кабинет влетел главный редактор. Бурдик и Юли притихли.

   — Евгений! Что с сайтом?

   — Все нормально, — встревожился Женя.

   — Как нормально? Господи, ребята, не маленькие же!

   Мышка скользила в ладони. Заголовки материалов сошли с ума.

   «Ч..т кий план развития инфраструктуры…»

   «По ч. т ный гражданин города…»

   «В этот ч. т верг в театре имени…»

   «Ч..т вертый раз с концертной программой…»

   — Чорт, — прошептал Женя. — Сбой какой-то.

   Он всматривался в цензурированные и разъятые ссылки. В последнее время он отвратительно спал. Признался ТНТ, отношения с которой так и забуксовали на отметке «обед, идем кофе пить». ТНТ посоветовала записывать сны, чтобы структурировать сигналы подсознания. Вот что у него получилось:

   «Нахожусь в спальне, слышу мелодию из детской передачи. Страшно, но иду в гостиную, зову то маму, то бабушку. В гостиной включен телевизор. Стараюсь не смотреть на экран. Ищу пульт, он лежит на полу у кровати. Наклоняюсь, из-под кровати выскакивает рука, когтями обдирает мне пальцы до костей. В телевизоре смеются куклы».

   «У меня день рождения, на торте девять свечей. Пью "Фанту" и не могу напиться. Мама дарит коробку, распаковываю: в коробке земля. Смотрю в коробку, на маму не смотрю, боюсь, что увижу не маму, а кого-то чужого. Знаю, что в коробке кукла-перчатка».

   «В подвале "Альтаира" пытаюсь открыть обгоревшую дверь, она открывается снизу вверх. Понимаю, что это не дверь, а огромное веко, но не могу остановиться. Слышу мелодию из детской передачи…»

   Законспектированные сны испортили Жене выходные. Пасмурным утром в понедельник он дописал про мелодию, перечитал, психанул и порвал бумажки на мелкие клочки. Бредя по аллее, высматривал среди облысевших каштанов бугристую голову Черта. Он не встречал старикашку с октября и был этому рад. Надеялся, Черт околел в распахнутой рубашке.

   
День телевидения отмечали в пятницу. Директор произнес речь, все пригубили шампанское в конференц-зале и рассредоточились по зданию. Из операторской гремел хип-хоп, из бухгалтерии доносился женский смех, журналисты жарили шашлыки за гаражом. К труженикам виртуального фронта присоединились режиссеры монтажа и выпускающий редактор. Хозяйственные Юли распаковывали контейнеры с домашними вкусностями. Человечек испекла пирог, парни скинулись на вино и «Кэптан Морган».

   Бурдик хорохорился:

   — Где вы, бабоньки, такого, как я, найдете! Не живот это, а моя большая душа!

   Травил плоские анекдоты и анекдотами оправдывался за плоскость:

   — Рабинович, вам не смешно? Смешно, так и что, мне смеяться из-за этого?

   Человечек захмелела от глотка мадеры:

   — Как же я вас всех люблю! Какие же вы все…

   — Человечки! — закруглил фразу Бурдик. Он полез к Йохе, но был отфутболен, вдруг обратил внимание на ТНТ.

   — Юленька, радость, мы с тобой полтора года душа в душу…

   Женя попивал виски и думал благостно: «Все ведь хорошо, славный коллектив, мама мной гордится».

   ТНТ выскользнула из его загребущих лап, подплыла к Жене. В нарядном синем платье, в завитках, как барашек. От нее пахло духами и лаком для волос.

   — Вот скажи мне, Жень, чего мужикам надо?

   — Это смотря каким.

   Юля взяла со стола бутерброд, опомнилась: «Я же на диете, заметно?» — Бутерброд отложила и выбрала оливку. Потрогала ее ртом, высасывая влагу, плеснула очами, тихим населенным омутом.

   — Ну тебе, тебе, чего надо?

   — У меня все вроде есть.

   — Поделишься? — Юля сунула ему дольку мандарина. — Закусывай! И идем прогуляемся, душно тут.

   Они вышли под завистливым прищуром Бурдика.

   — Мужикам, — рассуждала пьяненькая ТНТ, — секс нужен. Допустим, он и мне нужен, но зачем так в лоб? Можно же лаской, интеллектом. А не вот это: сразу в постель.

   Женя соглашался, отхлебывая мелкими глотками из прихваченного стаканчика. В коридоре царил полумрак, снаружи монотонно гудел заглушаемый стеклопакетами ветер. В кабинетах гомонили телевизионщики, но Женя представил, что они с Юлей изолированы от окружающих в скрипучем, обожженном здании.

   — Ты классный, — говорила ТНТ. — Дай локоть, у меня шпильки. Ты надежный. А мы, бабы, не ценим. Ой, икаю. Ой, дура. Же-ень.

   — А? — рассеянно улыбнулся он, слушая спутницу вполуха.

   — Же-ень, а я тебе на той фотке как? Правда понравилась?

   — Очень понравилась.

   — Хочешь меня поцеловать?

   Через минуту от ее помады не осталось следа. Задыхаясь, как после кросса, Юля поманила пальчиком. В конце коридора отворила дверь.

   — Ее никогда не запирают. Что стоишь?

   Они ввалились в темноту, облизывая друг друга. Вспыхнула лампочка. Помещение дробили стеллажи с видеокассетами.

   — Что это? — Возбуждение схлынуло, точнее, смелось взбудораженностью иного рода.

   — Архив, — объяснила Юля, стягивая платье к животу. В пыльном экране отразилось деформированное лицо Жени. На телевизоре примостился видеомагнитофон и DVD-проигрыватель. — Его отцифровывают потихоньку, но тут этих кассет!..

   Целуясь, они втиснулись между стеллажами. Юля выгребла из бюстгальтера грудь, притянула Женю нетерпеливо. Зловредная память подбросила образ: расхристанный Черт, длинный стариковский сосок. Наметившаяся было эрекция дала заднюю. Почуяв неладное, Юля опустилась на колени, рванула молнию, заурчала.

   Он уперся руками в стеллаж и смотрел перед собой. Завхоз приклеила к полкам стикеры. «1996, июль». «1996, июнь». И на кассетах были приписки: «Город и люди», «К юбилею комбината», «Курьи ножки».

   В пластиковом корешке Женя будто увидел Бабу-ягу, Лешего Лешу и Вия, покуда дремлющего у бревенчатой стены. Стальной обруч сковал черепную коробку.

   Юля освободила рот и посмотрела снизу вверх:

   — Что-то не так?

   — Все прекрасно. — Он поднял ее, поцеловал, надеясь высечь искру из предательских чресл, сказал, гладя по щеке: — Давай просто постоим.

   Глаза девушки недобро блеснули.

   — Ясно! — Она выпуталась из объятий, упаковалась в кружева и атлас.

   — Ну, Юль.

   — Я двадцать три года Юль, — и вышмыгнула за дверь.

   В кабинете она подсела к режиссеру монтажа, льстиво подсмеивалась и, рассказывая о чем-то, интонационно выделила слова «на полшестого» — и еще зыркнула в сторону Жени мстительно.

   Он собирался написать ей в субботу, но смалодушничал. Волновался, размышляя про импотенцию, включил порно и облегченно выдохнул. Мама позвала обедать. У мамы из правой руки росла тряпичная кукла. Женя отшатнулся, до крови прикусил губу.

   — Что такое? — Мама посмотрела на руку, на кухонную перчатку с силиконовой вставкой. — Что, сынок?

   — Ничего. — Он выдавил улыбку, как последние капли кетчупа из тюбика.

   Теперь он переживал за свой разум, а не за член. И в понедельник переживания усилились.

   День не заладился с утра. Одна из трех Юль, понятно какая, встретила сухим «привет» и уткнулась в монитор. Главный редактор обругал за халатность в рабочем чате. На перекуре Бурдик весь извивался ужонком. Высмоктал сигарету, вторую.

   — Ну что, Жек, ты у нас нынче черпак. Знаешь, как кличка ТНТ расшифровывается? «Телочка на троечку».

   Женя всячески избегал рукоприкладства. Но в тот день совпал ряд факторов: бессонница, желание постоять за честь подружки. Кулак сам собой полетел в физиономию Бурдика. В полете его траектория изменилась. Вместо полноценного хука получился смазанный тычок.

   Потому что на мгновение Жене померещилось, что его руку венчает кукла-перчатка.

   Женя ошарашенно разглядывал пятерню. Бурдик — Женю. Пусть удар был и слабым, он застал эсэмэмщика врасплох.

   — Придурок! Я заявление напишу! — Реплика адресовалась стоявшему на крыльце Беленкову. Сторож не отреагировал, пристально разглядывая Женю. В окне «Юлькиного царства» маячили головы Юль.

   «Приехали», — поник Женя, под конечным пунктом путешествия подразумевая и конфликт с коллегой, и галлюцинации.

   Вскоре его ожидала пара сюрпризов. Юля, которую Женя для себя благородно переименовал в ТНП, угостила тортиком: косой хук потрафил даме. Настроение Жени улучшилось, он игнорировал сердитое молчание Бурдика и почти не думал о куклах. Вернее, думал, но так: «Положим, у меня эта педиофобия, ничего, жить можно, боязнь открытых пространств или лифтов куда хуже».

   Вечером на проходной Женю подозвал Беленков.

   — Ты спрашивал про пожар? — здоровой рукой сторож подал бумажку. — Тут мой адрес, заходи завтра. — И, пресекая расспросы, скрылся на КПП.

   
Что Беленков живет один, было понятно сразу. Холостяцкая нора, обшитая вагонкой, не чистая, не грязная, не уютная, не страшная — серединка на половинку. Книжный шкаф, старенький диван, телевизор накрыт черной тканью, как вдова в траурной вуали.

   — Водку будешь? — спросил сторож. — А придется. Я в одиночестве не пью.

   Он принес бутылку, хлеб и колбасу на блюдце. Орудовал левой рукой, правую прятал в кармане спортивок. Выпили, Беленков обновил рюмки.

   — Тебе кошмары снятся?

   Женя моргнул.

   — Я с этим двадцать лет живу. — Беленков сверлил взглядом. — Я своих выкупаю.

   — Своих?

   — Я в дерьмо упал с головой, а тебе так — штанину обрызгало. Но запашок-то я чую. Снятся или нет? Куклы, огонь, мертвецы?

   — Куклы снятся, — сипло сказал Женя.

   — Это будет наш базис. Фундамент задушевной беседы. — Беленков прожевал колбасную фишку. — Я не соврал, я на «Альтаире» с десятого года. По трудовой. Раньше склад сторожил, а еще раньше работал в Театре юного зрителя. Актером, вот как. Удивлен? Сейчас изображаю пугало на проходной, а тогда — зайчиков, Дедов Морозов. И не было у меня этих амбиций: «Вишневый сад», «Три сестры». Зайчики — так зайчики.

   Амбиции были у Лизы, нашей звезды. Ей все пророчили карьеру актерскую, она и сама знала, что прославится. В кино бы снималась, сложись все иначе. — Серая угрюмость Беленкова сделалась на оттенок серее, на регистр ниже. — В девяносто пятом Лизка уехала в Москву. Целое лето — ни слуху ни духу, а осенью вернулась. Не знаю, что там приключилось с ней, но что-то очень плохое. Обманули ее крепко, может изнасиловали. Она поменялась. Другой человек, другие глаза. Про колдовство рассказывала, что она — ведьма и всем отомстит, всему миру. Вот такая в ней обида жила, жрала ее. Мы, ну, коллектив театральный, думали, она так защищается, фантазиями. Ты водку не грей.

   Выпили.

   — Вот ты представь: жизнь твоя по швам трещит, а тебе надо на сцену выходить и детей развлекать. Лизка выходила, развлекала, но дети что-то такое чувствовали, малыши плакали на спектаклях постоянно. Я Лизке говорю: нужна нам перезагрузка, давай вон на «Альтаире» передачу свою делать. Телик все-таки — не задрипанный театр. Она: нет, нет. Потом во время спектакля у нее кровь пошла. Врачи сказали: рак. Она две недели не появлялась, и — бац — такая улыбчивая, решительная, только глаза жуткие, горящие. Говорит: идемте на «Альтаир». Мы с нее пылинки сдували, Лизонька, когда операция, что доктора говорят? А она заявляет: не будет операций. Я так вылечусь! Ну как же — так? Это же рак, страшная вещь. Она улыбается. Вылечусь-вылечусь. И села программу сочинять. «Курьи ножки». Нас было трое. Я, Лизка и Андрюша Колпаков, он был нас старше. В штате мы не числились, только над «Ножками» работали. И так мне понравилось! Свежие идеи пошли. Лизка таки снова расцвела, я думаю: чем черт не шутит, бывает же, что люди выздоравливали без медицинского вмешательства.

   Женя перебил, осененный догадкой:

   — Вы — Леший Леша?

   — Прошу любить и жаловать.

   — А Вием был этот… Колпаков?

   — Колпаков был Ягой. Вий — это Лизка.

   — Да ладно! — Женя мог поверить, что Ягу озвучивал мужчина, но чтоб женщина — Вия?

   — Я сам обалдел. У нее этот голос изнутри грянул. Как зверь из берлоги вышел. Спрашиваю: не напугаем ли мы зрителей?

   «Напугаете», — подумал Женя.

   — Лизка сказала, мы делаем передачу нового типа. Она вообще с детьми не заискивала. Придумала свои голоса для кота, кикиморы, домового. Колпаков смастерил задник, сочинил музыку. Заставку заказали у аниматоров. Кукол Лизка пошила. Долго у нее Вий не получался. Нам нравится, а она его ножницами — чик! Не то! Ты вообще знаешь, кто такой Вий?

   — Чудовище. — Женя читал повесть Гоголя, смотрел фильм с Куравлевым.

   — Дух, несущий смерть. У древних славян был бог Вей, а у иранцев — Вайя. Это все одна лавочка. Наши предки верили, что взгляд Вия испепеляет города. У него веки опущены до земли, но черти вилами их поднимают.

   Женя заерзал.

   — Я спрашивал Лизку: почему Вий? Дети его не знают, дети знают Кощея, Снегурочку. А она зациклилась. Говорит: глаз Вия — коридор. Вся взмыленная, приносит куклу. Ты помнишь ее?

   — В общих чертах. — Слабый лучик света выцепил из темного угла коротыша в тряпичных лохмотьях, вязаную голову, кармашек посреди лица — веко.

   — Ты не то помнишь. Ты одно видел, а там было другое, изнанка. Она ему рот сделала, а во рту были человеческие зубы, детские. Я решил, она свихнулась совсем. Она так странно себя вела, все страннее. На кладбище ездила постоянно. От нее пахло сырой землей. Но кукла — это предел! Ты такое собираешься по телевизору показывать? И где ты зубы взяла? В мусорном баке за стоматологией? Говорит: зубы молочные, мои, их моя мама сохранила. И, мол, я рот зашью, зубы никто не увидит. Час от часу не легче! Если не увидят, зачем они? Улыбается: нужны. И тогда я подумал… — Беленков помассировал переносицу. — Как сформулировать-то? Подумал, что для нее вся эта возня — не просто съемки. Что-то гораздо большее. Ритуал.

   — Как вуду? — спросил Женя. Водка подействовала, фантазия швырялась образами: восковые куклы, куклы из веток, куклы из костей. Языческий шабаш в обертке детской передачи.

   Беленков, усталый и трезвый, произнес:

   — Русское вуду, хтоническое и беспощадное. Полагаю, Лизка думала, это изгонит ее болезнь. И на каком-то этапе потеряла здравый смысл. Мы находили в студии перья, узелки. Меня тошнило от этого Вия с потайными зубами. Но там были не только зубы. Однажды я взял его и ощутил что-то твердое под одежкой. Это был металлический овал с двумя дырочками для саморезов, старый и истлевший. Табличка — такие цепляют на крест. Фотография какого-то давно усопшего мужчины.

   Женя поперхнулся слюной.

   — Она украла ее на кладбище и проволокой привязала к кукле, фотографией внутрь. Я спрашивать не стал, но прочел позже: это называется «настаивать на мертвяке». Таблички кладут в воду, и это мертвая вода. Прикладывают к зеркалу — получается мертвое зеркало.

   — И вы никому не сказали?

   — Мы же дружили, — напомнил Беленков. — И, кроме того, я стал ее побаиваться. Колпаков тот вообще… Мол, она ему доказательства предоставила. Он с ней повадился на кладбищах ночевать, в лесах. Втемяшил себе в башку, что они видели настоящего Вия. Связался с чертом — пеняй на себя.

   Женя думал про малышей в небогатых квартирах девяностых, доверчивых малышей у телеэкранов. И вместо сказки им показывают спектакль, срежиссированный чернокнижницей.

   — Последней каплей стали письма. На адрес «Альтаира» стопками приходили письма от зрителей. И вот захожу я в избу, мы так нашу студию подвальную называли — изба. А Лизка письма ест.

   — Как ест?

   — Ртом, — сухо ответил Беленков. — Рвет бумагу, на которой эти домики, мамы-папы, солнышко — ну что дети рисуют. Комкает и жрет, глотка как у удава распухла. Увидела меня и говорит с набитым ртом: будешь? В них чистая энергия, говорит. И я ушел, дверью хлопнул. А в декабре Лизка сгорела. Менты сказали, замкнуло осветительный прибор. Но, по-моему, она доигралась.

   — С чем доигралась? — не понял Женя.

   — С мраком, разумеется. — Беленков встал из-за стола. — Это же как цепного пса дразнить. — Он снял с полки стопку фотографий, положил перед гостем. — Вот мы все, еще до телевидения. Я, Лизка и Андрюша.

   На снимке лохматый Беленков обнимал обеими руками женщину в шароварах, подтяжках, рыжем парике. Лизка была красивой и миниатюрной, ничего общего со злобной Малефисентой, смоделированной фантазией. Нарисованные веснушки на щеках — разве так выглядят ведьмы?

   Колпаков, высокий мужчина сорока с гаком лет, держал под мышкой поролоновую голову волка и широко улыбался. Женька не сразу узнал его без бородавок и грязных бифокальных очков. А узнал — охнул. С фотографии ухмылялся Черт.

   — Я его встречал! Он трется вокруг канала!

   — А ночами, когда моя смена, смотрит в окошко КПП. — Беленков подвигал губами, будто сжал и разжал эспандер. — После пожара он слетел с катушек. Погубила его Лизка, и себя погубила. Был Андрюша — стал юродивый.

   Женя оторопело переваривал информацию: могильные таблички, поедание рисунков, иранские божества.

   — Утомил ты меня, — резюмировал Беленков. — Ступай. Тебе на работу завтра.

   — Погодите! — растерялся Женя. — Вы упоминали сны. Что мне кошмары снятся.

   — Иди, — отмахнулся Беленков левой и как-то мигом опьянел, поплыл отечным лицом. — Занавес опущен.

   — Что с вашей рукой? — Без двухсот граммов Женя не решился бы спросить.

   — Много вопросов задавал, — ощерился Беленков.

   И аудиенция закончилась.

   
Два дня Женя противостоял соблазну. Дома, на продутых ветрами улицах, в кровати, полной кошмаров, в кабинете с насупленным Бурдиком и девчонками. Он покупал горячий шоколад Юле, которую теперь мысленно называл «моя Юля», отличая от тезок. Она смеялась и теребила его рукав, манерно посасывала соломинку или сигаретный фильтр. Женя думал о фотографии актеров: один стал инвалидом, второй — Чертом, третья сгорела заживо.

   «Они видели настоящего Вия».

   В четверг Женя попрощался с коллегами и двинулся по коридору мимо аппаратно-студийного комплекса и гримерки. Отворил дверь в тупике, переступил порог — будто шагнул наружу из мелового круга. Лампочка зажглась, Женя прикрыл дверь и прошел к полкам.

   «Одним глазком, и забуду навсегда».

   …Он выбрал декабрь девяносто девятого. Кассета «FUJI» вмещала восемнадцать выпусков «Курьих ножек». Он собрался запереться и три часа любоваться куклами, сшитыми безумной умирающей женщиной. Непослушными пальцами Женя вытряс из коробки черный прямоугольник. Кассету не перемотали, досмотрев почти до конца.

   Комнатушка пахла землей, или Жене так казалось. Он понажимал кнопки, долго разбирался с настройкой. Магнитофон поглотил вэхаэску, зашуршала магнитная лента, запустила цепочку ассоциаций: «Звездные войны», «101 далматинец», «Матрица», прочие фильмы, которые мама приносила из проката.

   Стул, хромой, как доктор Хаус, проскрежетал ножками по половицам. Женя сел вплотную к телевизору. Мелодия сперва зазвучала в его голове, потом — в динамиках. Бесхитростный клавишный перебор в семь тактов — сыграл бы и ребенок. Из-за частокола елей выскочила зооморфная изба.

   «Не так страшен чорт, как его малюют», — даже мысленно Женя деактивировал плохое слово бубликом «о».

   В коридоре кто-то засмеялся. Женя ослабил хватку воротника.

   Заставка сменилась декорациями. Знакомый до дрожи профиль луны в окне, Баба-яга и Вий. Отсутствие в кадре Лешего Леши могло быть связано с дезертирством Беленкова. В наказание ковен уволил аватар предателя.

   — Добро пожаловать в нашу избушку, дети! Без вас тут совсем темно, и мы играемся в темноте…

   Голос Черта разлился по коже холодком. Женя фиксировался на деталях, которые упускал в детстве: неряшливая картинка, затрапезный облик Яги, поскрипывание, выдающее суфлера-кукловода.

   «Под столом сидит Чорт». — Женя поежился.

   — Спасибо за ваши письма, дети! Нам та-ак приятно! Без них мы бы умерли от скуки, правда, Вий? А, ты еще спишь!

   Позади Яги, как мумия короля на троне, восседал Вий. Женя покрылся испариной. Если верить Беленкову, вязаная голова прятала молочные зубы. Под лохмотьями лежала табличка, отковырянная с могильного креста. Неужто маленький Женя это чувствовал, улавливал эманации и оттого дрожал?

   Глаз Вия — коридор. Портал из подвала «Альтаира» в квартиры детей…

   — Сейчас я покажу вам мой самый любимый рисунок. А вы хлопайте, ладно? Понравится — хлопайте, нет — надуйтесь, как морские ежи! — Баба-яга хихикнула. — Вот и он!

   Экран заполнило детское художество.

   — Я слышу ваши аплодисменты! Посмотрите, как здорово нарисовал наш зритель маму! Это же мама, да?

   «Нет, — подумал Женя, остолбенев. — Это не мама, это Иисус».

   Женоподобного Христа Женя в меру таланта скопировал из детской Библии. Христос был подарком бабушке на день рождения. Двадцать два года Женя не видел рисунка, но безошибочно его узнал.

   — А кто же автор этой картины? Женечка! Какой ты, Женечка, талантливый мальчик! Мы приглашаем тебя в нашу избушку, приходи и познакомься с Вием!

   Одинокий зритель в душной комнатушке отрицательно мотнул головой.

   — Настало время разбудить Вия и показать ему Женечкину картину!

   На периферии зрения что-то мелькнуло. Тьма зашуршала между стеллажами. Там, где размагничивались никому не нужные кассеты и кружились потревоженные пылинки. Где настоящие ведьмы ползали по могилам и настоящие черти облизывали черные рты.

   — Ты видишь?

   Женя взвился, дернул штепсель, надеясь, что магнитофон зажует пленку.

   
Маму он застал у плиты.

   — Сынок, на тебе лица нет! Ты захворал? На работе все нормально?

   Женя убрал руку, тянущуюся к его лбу.

   — Ма, помнишь, была такая передача — «Курьи ножки»? Ты случайно никаких писем не посылала на канал?

   — Ой, — мама улыбнулась виновато. — Представляешь, посылала.

   Женя поник. Сам не знал, отчего накатилась слабость. Ну посылала, и что? Столько лет прошло, какая к чорту разница, что его мазню, возможно, съела неадекватная женщина?

   Лизка съела Христа.

   — Хотела тебе сюрприз сделать. Каждый день включала эту передачу, ждала, что рисунок твой покажут. Но не показали почему-то, аж обидно. — Мама всплеснула руками: — «Курьи ножки», да. Ты так их любил.

   — Никогда не любил, — пробормотал Женя. — Терпеть не мог.

   — Да?

   Он вышел из кухни, а мама окликнула:

   — Кушать садись! Я щи сварила!

   
Убранство сторожки состояло из дивана, стула, стола, переносного радиатора. На крючках висели ключи от кабинетов — почти полный набор, сотрудники уже разбрелись по домам. Монитор транслировал зернистую картинку с наружной камеры.

   — Вы что-то скрыли, — атаковал Женя с порога сторожки.

   Беленков захлопнул книгу.

   — Стучать не учили?

   — Вы говорили про кошмары. Мне куклы снятся. — Женя зашлепал ботинками по линолеуму, будто топтал подошвами отвратительные сны. — Объясните мне!

   — Так и быть. — Сторож убрал книгу — по стечению обстоятельств это был томик фантаста Хайнлайна «Кукловоды». — Я солгал. Я ушел не из-за писем. Письма не были последней каплей. Я сбежал из-за просьбы Лизки. — Беленков вынул из кармана руку. Женя заметил, что левый рукав его толстовки закатан манжетой, а правый свисает пустышкой, слоновьим хоботом. — Лизка сговорилась с нечистой силой. С чем-то в лесу или на кладбище. Она продала свою душу и души детей, которые присылали нам письма.

   Жене хотелось закричать, что это сказки, глупости, но рот пересох, язык прилип к небу.

   — Лизка просила, чтоб после ее смерти я держал куклу Вия у себя. Я отказался. Я уже верил ей, я уже видел…

   — Видели что?

   — Чертей. — Беленков посмотрел Жене в глаза.

   Пол под ногами качнулся, будто сторожка приподнялась и пошла на птичьих ножках. Это подогнулись Женины колени, но почему тогда ключи зазвякали на крючках? В смежном помещении, вероятно туалете, забурчал унитазный бачок. И словно что-то промчалось на мониторе: то ли птица едва не задела камеру, то ли снежный вихрь.

   «Не слушай его, он пьяница, он допился до пластилиновых ч. ртиков».

   Но Женя слушал.

   — Лизка сама устроила пожар. А может, ее заставили те покровители, которые дали ей лишние пару лет жизни. Она сожгла себя. Но нас — меня и Колпакова — она тоже уничтожила.

   Беленков закатал рукав. Культя напоминала вареное тесто, хинкали. Из собранной складками шкуры проглядывала начинка цвета сыра сулугуни — кость, эпифиз. Женя внутренне сжался.

   — Я видел куклу. Видел Вия на своей руке. Он требовал поднять его веко. Он сказал: дети рано или поздно придут в избушку.

   — Вы же не взаправду, — прошептал Женя.

   — Я избавился от руки. — Беленков подвигал обрубком. — Взял болгарку и…

   За окном хороводили тени, будто призраки собрались у ворот или что похуже, на букву «ч». Бабушкина подруга хвасталась, что как-то в Прибалтике, в Каунасе, посещала музей, посвященный ч…м, а бабушка хмурилась и норовила сменить тему. Рассердилась: ну хватит, Ленка, «этих» поминать. Подруга и не поняла, кого — этих.

   Беленков потрогал культю, словно в пупок палец сунул.

   — Вы понимаете, — вспыхнул Женя, — что это бред?

   — Пытался понять. В психушке себя уговаривал: ты болен. Почти поверил. А потом сюда устроился. Думаешь, то, что ты здесь оказался, — совпадение? Она нас запрограммировала! Попробуй бороться — черта с два!

   — Психушка! — воскликнул Женя в сердцах. — Все ясно! — И выбежал из сторожки за ворота. Расчищенная экскаваторами дорога таяла в дымчатой полутьме. По верхушкам сугробов гуляла поземка.

   Завибрировал телефон, звонила Юля, посол нормальности в лихорадочном мире зубастых кукол, отпиленных конечностей, сожженных ведьм.

   — Привет! — Женя лодочкой озябшей ладони загородил телефон от ветра, будто нес свечу.

   — Привет, дружок-пирожок, — проворковала Юля. — Ты на работе еще?

   Женя оглянулся на ворота:

   — А ты разве не ушла?

   — Куда ж я без тебя уйду. Я тебе сюрприз приготовила. Спускайся в подвал.

   И связь прервалась. Женя смотрел на экран так же, как смотрел бы пещерный человек, найди он под кустом мобильник, оброненный путешественником во времени.

   Женя приплясывал на промозглом ветру. Куда-то задевались пешеходы, автомобили проносились железными зверюгами. Камера бездушно наблюдала за танцами продрогшего человека.

   «Запрограммированы», — пиликнуло подсознание.

   Женя ругнулся и посеменил к воротам. В прозрачной будке сторожа застыл инвалид. Монитор озарял левую половину лица, правая половина обуглилась тьмой. Двор притих. В запертых кабинетах спали компьютеры, только выпускающий редактор контролировал эфир на втором этаже. Вход в подвал находился с торца здания. Женя неуверенно толкнул дверь. Проем был рассчитан на хоббитов. Понимая, что совершает роковую ошибку, Женя пригнулся.

   «Хватит бояться», — дискутировал он с маленьким мальчиком, который как ч. ти ладана страшился ч. тей, даже ч. тово колесо называл колесом обозрения.

   В глубине подвала горел свет. Штукатурка осыпалась, пауки устроили зимовье в углах. Под потолком змеились, червились провода.

   — Юлька! — позвал и сам себя не услышал. Вбок уходило длинное помещение с земляным полом. Трубы, куски шифера, плесень. Вниз спускалась лесенка. Ч..това дюжина бетонных ступенек. Женя сказал себе, что не взвизгнет, когда Юля выскочит из темноты как ч. тик из табакерки. Она же разыграть его решила, подшутить, а потом отдаться здесь, а он возьмет, еще как возьмет, реабилитируется…

   За углом была дверь. Женя скрипнул металлической створкой. То, что он увидел, буквально обесточило мозг.

   К закопченной кирпичной стене привалилась фанера с нарисованными бревнами, с фальшивым оконцем и знакомой луной. Черный потолок, голый пол, массивная камера SONY на треноге. Камера испытала на себе губительное воздействие высоких температур, оплавилась, застывшие сопли пластика оплели штатив. А вот светодиодная панель, освещающая задник и человека, стоящего на импровизированной сцене, была новенькая и целехонькая. Женя вспомнил, что такая панель пропала из операторской летом.

   Человеком перед сломанной камерой был Ч..т. Правую руку он спрятал за спину. Поверх рубашки накинул бушлат, но очки так и не протер. Говорят же: ч. т во что ни нарядится, все ч. том останется. Морщинистое лицо лоснилось, с реденьких волос капало. К ароматам погреба и пепелища примешивался запашок горючего.

   Глядя в объектив, Ч. т мурлыкал голосом Бабы-яги:

   — И увидел Вий, что Лизавета Могиловна исполнила уговор, и забрал ее к себе в нору через огненные врата. Нынче она хозяюшка в доме его, с чертовой бабушкой оладушки ест, костный мозг сосет.

   Женя ошеломленно таращился на старика. Штука, называемая по-латински «рацио», требовала, чтоб он бежал прочь, но ноги приросли к бетону.

   — Как вы тут оказались? — спросил Женя.

   Лукавая улыбка исказила губы старика.

   — Просочился, голубчик. Оно ведь как? Черт и в пташку превращаться умеет, и в червя, и в мыша. Было бы болото, а черти будут.

   Слово на «ч» резало слух.

   — Где Юля?

   — А мне почем знать? Дома, наверное. Не в моей она юрисдикции.

   Женя одеревенел. Голос принадлежал Юльке, но доносился из беззубой пасти старика. Не отличишь от оригинала.

   — В такой вечер по подвалам только черти рыскают. Гуляйте, черти, пока Бог спит! — На последней фразе старикашка вернулся к голосу Яги. И пояснил в камеру: — Юрисдикция, дети, это право производить суд.

   Женя давно зашвырнул на антресоль веру в Создателя: немодный, пахнущий церковью, ладанкой, миррой бабушкин хлам. Но в тот миг траченная молью вера вновь пришлась ко двору.

   Женя увидел детей.

   Они теснились на грязном полу, где минуту назад было пусто и голо. Мальчики и девочки с бледными лицами и отрешенными глазами, маленькие зрители «Курьих ножек». Бетонные стены раздавались вширь, чтобы их вместить. Дети сидели, обхватив коленки руками, и неотрывно смотрели на сцену. Они мерцали. Трепыхались зыбко, как крылья мотыльков или картинки тауматропов.

   — А, — обрадовался Ч..т. — Увидел? Это души, миленький. Все, кто письма Вию писал, все, кроме одного.

   — Нет, — прошептал Женя.

   Ч..т хрюкнул.

   — Я тоже думал, он столько не съест. Съел, не подавился. По ребеночку в месяц. Строго-настрого.

   Несколько зрителей оторвались от Ч. та и скользнули по Жене безразличными взорами. Двадцать лет… каждый месяц… выходит, двести тридцать девять душ. Сначала крошки. Потом повзрослее. Ровесники Жени.

   Ч..т улыбнулся, озирая паству, как уходящий на пенсию учитель — выпускной класс. Заговорил, не голосом Яги, не голосом Ч. та, а усталым голосом Андрея Колпакова.

   — Вот и до тебя, последнего, добрались. Извини, что так долго, картинка твоя с Исусиком нам правда понравилась. Я сам утомился, работы непочатый край. Пора мне к Лизавете присоединиться, на червивых перинах возлечь у Виевых копыт. Уж подкормили мы его! — Старик щелкнул пальцами, чиркнуло, ноготь воспламенился. Синий газовый язычок. Колпаков осенил себя богохульным крестом, от пупка к плечам, коснулся лба горящим пальцем. Голова вспыхнула, как сера. Огонь объял волосы. Женя решил, это сон.

   Тень старика, тень изуверского Чиполлино, тряслась на стене. Сами собой полыхнули декорации. Пламенеголовый жестом фокусника выпростал правую руку. На кисти была нанизана кукла. Вий выглядел так, словно все эти годы провел в земле. В маленьком ротике белели плотно посаженные молочные зубы.

   — Давайте спросим у Вия! — закричал Ч. т, откидывая вязаное веко.

   Вместо глаза в морде куклы зияла дыра, и она устремлялась вглубь мироздания алой пульсирующей червоточиной, светилась, будто поезд приближался по тоннелю. Кольская сверхглубокая скважина, шахта русского ада, ненасытный зев.

   Жене показалось, что он — освежеванная свинья. Ледяной Плутон, бессмысленно вращающийся по орбите в миллиардах километров от Солнца.

   Моча брызнула по ногам.

   Ч..т упал на колени. Лицо его булькало и пузырилось. Очки свалились с переносицы, открывая глаза: две заплесневелые лунки. Пламя объяло бушлат, но старик улыбался. Он сказал, обращаясь к дверному проему:

   — Лешка! Где ж ты пропадал, негодник!

   Беленков оттолкнул Женю. Пересек комнату; мерцающие дети исчезли, но Женя знал: они всегда будут здесь. Ч..т рухнул на бетон, стремительно прогорая. Перчатка слетела с руки и лежала, скаля зубы. Беленков пинком ботинка отфутболил куклу в огонь. Она ударилась о пылающий задник, брызнули искры. Сторож схватил Женю за локоть и потащил прочь.

   
Девятнадцатый год закончился. Наступил двадцатый. Горожане долго обсуждали самосожжение безумного Колпакова. Сотрудники «Альтаира» присматривались к свидетелю этого кошмара, словно тщились разглядеть в нем непоправимые перемены. Человечек угощала пирогами, Йоха — пресными самодельными конфетами, третья Юлька увивалась вокруг, будто руно из заботы ткала.

   Беленкова Женя больше не встречал: сторожа уволили за халатность, дескать, в подвал запускал кого ни попадя. А вскоре и Женю уволили, он избил Бурдика на глазах Юль, за какую-то шпильку накинулся. Юли уговорили Бурдика заявление не писать. Но к Жене поостыли.

   Про увольнение мама узнала только в феврале. Целый месяц Женя уходил из дому утром, покупал баночное пиво и прятался в подъезде. Денежный запас мельчал, он перешел на пиво из пластиковых баклажек. Разнообразил досуг ежедневной чекушкой.

   Как Женя ни скоблил себя в ванной, от кожи отчетливо пахло сырой землей. Мама недоумевала, проветривала квартиру, заглядывала под кровать в поисках источника смрада.

   Как-то в парке Женя познакомился с компанией, его угостили водкой, смеялись: «Мужик лишь пиво заварил, а черт уже с ведром». Слово за слово, двинули к Жене в гости. Вернувшись с работы, мама обнаружила бесчувственного сына: его опоили клофелином, квартиру ограбили. Кое-что из техники мама нашла в ближайшем ломбарде, выкупила. Но летом Женя уже сам вынес компьютер и телевизор, мамины украшения, ковры. За сто пятьдесят рублей продал комнатную пальму.

   В августе Руслан, штатный водитель «Альтаира», разбился на своем «жигуле».

   Женя спал на лавочках, его били и грабили малолетки, он сам ограбил какого-то мужичка и схлопотал условный срок. Ночами мама рыдала за стенкой.

   Он резал себя ножом, но не чувствовал боли. Копающимся в мусорных баках его застали Юли: девочки выбежали из суши-бара, окатили шокированными взглядами. Юля, с которой он целовался в прошлой жизни, прикрыла лицо ладошками и прошмыгнула мимо.

   — Бедный человечек, — донеслось до ушей. Женя вынул из контейнера бутылку и вылил в рот пивную пену.

   
Троллейбус волочится заснеженным проспектом. Мигают гирлянды. Пассажиры, хорошенькая брюнетка и ее бойфренд, отклеились друг от друга, принюхиваются. Женя сидит в хвосте троллейбуса. Шапка набекрень, ватник в пятнах рвоты. Рука обмотана целлофановым пакетом.

   — Фу, давай пересядем, — кривится брюнетка.

   Они идут по салону, парень бросает брезгливо: «Какой-то черт». И Женя соглашается, шевелит пальцами, писклявым голосом одушевляет пакет:

   — Чер-р-рт!

   А бывает, Женя подходит к прохожим, присматривается, ищет таких же, как он. Понимает, что многие из двухсот сорока пали в уличных драках, загнулись от наркотиков, выхаркали легочную ткань на нарах, на койках больниц и ночлежек.

   Но кто-то выжил, и по городу ходят рано постаревшие мужчины и женщины, с помятыми лицами, с запахом земли и перегара. С такими пустыми глазами, будто из них изъяли какую-то очень важную часть. Будто их души навек заточены в подвале, в закопченной бетонной избе. Глядят не мигая на сцену. И маленький Женечка там среди них.

   В темноте.
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    Анатолий Уманский

    Алая печать
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1. Человек с алым знаком

   Каин плеснул остаток шнапса в бокал и протянул мне:

   — Выпейте, господин Соколов. Вы похожи на прибитую крысу.

   Он не мог бы выразиться точнее. Одежда висела на мне мокрыми тряпками, кровь, натекшая из разбитой головы, пятнала лицо боевой раскраской.

   На Паркштрассе, где редкие фонари с трудом разгоняли сырой сумрак, а уцелевшие после бомбежек дома-муравейники лепились друг к другу, удерживаемые от обрушения, надо думать, единственно молитвами своих обитателей, какой-то оборванец едва не раскроил мне череп обрезком трубы. С ним были еще двое, вооруженные ножами, и, хотя перед глазами у меня все плыло, а черты их лиц скрадывал полумрак, я все же разглядел на каждом из них грубо намалеванное подобие Каиновой печати — той самой, над феноменом которой ломали голову не только уголовники всех мастей и недобитые гитлеровские палачи, но, что пугало гораздо больше, и лучшие умы мира.

   Той самой, что сейчас я видел на лице своего собеседника.

   Она горела под линией серебристых волос — хитросплетение незаживающих разрезов, столь изощренное, что при долгом взгляде начинала кружиться голова.

   — Это не слишком больно, если хотите знать, — заметил Каин, перехватив мой взгляд. — Саднит немного, но это невеликая плата за мои… возможности.

   За стенами дома Шультеров гулял ветер, дребезжал оконными стеклами, свистел в дымоход, как в гигантскую флейту. Огонь потрескивал в камине, бросая на белые стены изломанные тени, содержимое бокала в протянутой руке играло янтарными отблесками. Старинные часы в углу сухо отбивали мгновения. С фотографии на стене улыбались Шультеры: высокий, сухопарый Эрнст в квадратных очках, его кругленькая супруга Марта и хорошенькая белокурая Габи, их дочка.

   — Я буду пить только с разрешения хозяев, — заявил я, почти уверенный, что их давно нет в живых. Кроме Габи, разве что, но она наверняка бы предпочла умереть.

   — На что вам разрешение? — снисходительно улыбнулся Каин. — Разве вы не победители?

   Глядя в холодные голубые глаза человека с алой печатью, я сказал:

   — Но не мародеры.

   Содержимое бокала выплеснулось мне в лицо.

   — Выбирайте выражения, господин офицер — как вас там по званию? — промолвил Каин, зажигая сигару. — Иначе я не дам за вашу жизнь и ломаного пфеннига.

   Глаза щипало. Смаргивая жгучую жидкость, я утерся кулаком. Обтесать им лицо с алой печатью во лбу было все равно невозможно.

   Не считая печати и преждевременной седины, выглядел Каин вполне обыкновенно. Среднего роста, неплохо сложен, хоть и не атлет, черты лица капризно-надменные, льдисто-голубые глаза — не самое приятное лицо, но ничего демонического. Однако армии, сломавшие хребет нацизму, не могли остановить смертоносное веселье этого человека, и целые города трепетали перед ним.

   Американцы допускали откровенно сверхъестественные толкования, вплоть до того, что Каин послан свыше покарать немецкую нацию за ее преступления; иные даже заявляли, что не стоит ему мешать. Сами немцы вспоминали легенду о Бальдре, благом скандинавском божестве, которому ничто на свете не могло причинить вреда, кроме ветви омелы; но если то и был Бальдр, на землю он вернулся в прескверном настроении. У нас говорили, будто алый знак — психологическое оружие, разработанное фашистскими учеными, что не объясняло, однако, невосприимчивость его носителя к огню, взрывчатке и прочим неодушевленным угрозам.

   В одном сходились все: кто бы ни поставил печать на лоб этого человека, к Господу Всеблагому он иметь отношения не мог.

   — Как вы меня нашли? — спросил Каин.

   — Я не искал вас. На меня напали, тут, неподалеку. Я немного знаком с хозяевами и рассчитывал получить у них помощь. Вас я встретить никак не ожидал.

   …Весной, когда наш взвод остановился у Шультеров, хозяева спрятали Габи от «русских варваров» в винном погребе, но мы обнаружили их сокровище и вытащили на свет божий. Она бешено лягалась, сверкая подвязками, и визжала: «Nein, nein!», а ее мамаша металась вокруг, норовя выцарапать нам глаза.

   — Ай-яй-яй, — покачал головою Каин, — a terrible age and terrible hearts.[1] Да, я знаком с вашей литературой, хотя на русском она, должно быть, звучит лучше, чем на английском, — добавил он, заметив мое удивление. — Я образованный человек, господин Соколов. Если на то пошло, мои познания простираются намного дальше, чем вы можете себе представить.

   — У вас ведь есть имя?

   — Вернер, — ответил он, — Алан Вернер, никакой к черту не Каин. Как видите, я с вами честен, чего не скажешь о вас.

   — Прошу прощения?

   Он подошел к окну и отдернул штору. У ограды, под проливным дождем, стоял человек в форме без опознавательных знаков. Русые волосы облепили непокрытую голову молчаливой фигуры, с вислых усов струилась вода.

   — Так, значит, вы решили зайти к знакомым. А приятель ваш, очевидно, застеснялся и предпочел вымокнуть.

   — Я один. Понятия не имею, кто это.

   Каин-Вернер милостиво кивнул и опустился в кресло напротив, водрузив ноги на кофейный столик. А ведь за этим столиком мы со старшиной Жаровым в карты резались, снова некстати вспомнилось мне. Старшина, даром что грудь в орденах, бессовестно мухлевал.

   — Бр-р, ну и выдержка. — Вернер зябко передернул плечами, косясь в окно. — Надо будет выйти и пристрелить этого стойкого оловянного солдатика, когда лить перестанет.

   — Где девушка?

   — Дейчес паненка, руссиш камрад? — осклабился он. — Все-таки вы оказались здесь не случайно.

   — Вас это не касается, Вернер. Что вы с ней сделали?

   — Что сделал? — Он выдохнул струю дыма в потолок. — Да ничего такого, что не хотели бы сделать вы.

   Тогда, весной, я действительно многое хотел бы сделать с Габи… при условии, что она сама хотела бы того же. Я вспомнил, как она разревелась, поняв наконец, что ее не обидят, как мать прижимала ее к груди, сама голося белугой, как Эрнст, жалкий, взъерошенный, потерявший где-то очки, смотрел на нас, подслеповато моргая. Старшина Жаров бросил снисходительно: «Эх, вы! А еще высшая раса». А к вечеру я уже учил Габи петь «Катюшу», играя на аккордеоне, и она смешно коверкала слова. И когда мы уходили, она подбежала, краснея, и чмокнула меня в уголок рта, и губы у нее были такие теплые, такие беззащитно-мягкие, что я устыдился своей колючей щетины…

   — Что вы так на меня смотрите? — вторгся в мои мысли насмешливый голос Вернера. — В былые времена вельможа мог овладеть любой женщиной просто потому, что мог. Вот и я это делаю потому, что могу. И мой народ делал с вашим все, что хотел, по этой же самой причине…

   — Времена изменились.

   Он расхохотался мне в лицо — звонко, по-мальчишески.

   — Она жива, если для вас это главное, — произнес он, отсмеявшись.

   — Я хотел бы убедиться, — сказал я.

   — Отчего бы и нет? — Вернер лукаво подмигнул. — Но сперва, — он задумчиво взглянул на пустую бутылку, — надо пополнить запасы. У нас с вами впереди долгий вечер.
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Впервые о нем услышали на Западном фронте, в последние дни войны. Трое ирландцев — сержант О’Лири, капрал Уолш и рядовой Дуглас — увидели, как некто, одетый в штатское, бредет мимо их окопа — среди рвущихся снарядов, сквозь дым и огонь. Сержант крикнул: «Стой, кто идет!», и незнакомец обратил в их сторону усталое лицо с алой печатью, горевшей во лбу, словно третий глаз.

   О’Лири, не боявшийся ни бога ни черта, вскинул свой окопный «ремингтон», собираясь разнести вдребезги голову с алым знаком, передернул цевье. В отсветах пожарищ алая печать засияла ярче, отличная мишень, стреляй — не хочу… да только О’Лири вдруг понял, что действительно не хочет, хуже того — не может физически.

   «Немыслимо! — говорил он потом на суде. — Это было… как в самого Спасителя выстрелить! Как… выколоть глаза собственной матери… как бросить в огонь ребенка…»

   Незнакомец приблизился, легко, будто пугач у мальчишки, вырвал дробовик из ослабевших рук сержанта и ударом приклада раздробил ему челюсть.

   О’Лири сполз на дно окопа, захлебываясь кровью. Уолш, решивший, что в «ремингтоне» перекосило патрон, поднял карабин, но тотчас опустил, охваченный тем же необъяснимым бессилием. В следующее мгновение заряд картечи разворотил капралу живот — с дробовиком все точно было в порядке. Дуглас в панике выскочил из окопа и угодил под шальной снаряд, разметавший куски его тела по горящей земле.

   Сержанта обнаружили лежащим без чувств в обнимку с дробовиком. Военно-полевой суд пришел к выводу, что О’Лири сам напал на товарищей в припадке безумия, вызванного тяготами сражений. С головой у него и впрямь сделалось совсем плохо, что только и спасло беднягу от законов военного времени.

   — И сказал Господь, — бормотал на суде О’Лири, возводя лихорадочные очи горе, — за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его…

   Появление человека с алой печатью стало лишь началом в череде необъяснимых, поистине апокалиптических явлений, обрушившихся на разоренные войной земли Германии.

   На переправе через Эльбу волны вдруг вспенились, выбросив огромные, будто из дубовых корней свитые щупальца, усеянные кратерами мясистых присосок. Они в щепки разнесли один из мостов и снова скрылись в глубине, унося с собою кричащих людей. На позиции англичан обрушился кровавый ливень; когда солнце выглянуло из-за туч, кровь задымилась, источая зловоние. Несколько французских солдат без вести пропали в горах, и командиры божились, что незадолго до этого какие-то крылатые существа весь вечер летали над лесом, издавая невыносимые для ушей жужжание и стрекот.

   Там же, в горах, в скором времени объявился и человек с алой печатью. Приходя в деревушки, он жонглировал осиными гнездами, крутил за хвосты гадюк, которые шипели и корчились, не смея пустить в ход клыки, разводил костер и погружал руки в огонь. Немцам, однако, той весною было не до забав, да и еды не хватало. Старики (а из мужчин дома оставались по большому счету только они) призывали гнать его камнями да палками; но, как доходило до дела, камни и палки выпадали из ослабевших рук.

   Вскоре он начал сам брать все, что пожелает. Союзные войска, к которым отчаявшиеся немцы обращались за защитой, беспомощно разводили руками: никто не мог задержать его, даже плюнуть в его сторону было невозможно. Спускали собак, но и самые свирепые псы стелились перед ним на брюхе, жалобно скуля и поджимая хвосты. Хулиган с алым знаком обносил склады с продовольствием, заходил в кабачок и угощался за счет заведения, бил стекла и мочился где попало, смеясь над бессильными попытками его остановить.

   Саботаж, постановило командование, и никакие чудища речные тут ни при чем. Кровавые дожди льют из-за примесей красной глины в воде. Французский отряд печально славен тем, что при взятии населенных пунктов уделяет больше внимания кабакам и Fräulein, нежели дисциплине. А что до странного фигляра, который, конечно, никаким боком не причастен к бойне, учиненной сержантом О’Лири, то всякий крутится как умеет, особенно во время войны.

   Другими словами, союзники применили против загадочных явлений многократно обкатанную военную тактику, особо популярную среди африканских страусов: зарыться головой в песок, сделав вид, будто ничего особенного не происходит.

   2. Наблюдатели под дождем

   — Вам знакомо имя Евы Дитрих? — осведомился Вернер у двери погреба.

   Я посмотрел на него с удивлением:

   — Ведьма Аушвица? Вы знали ее?

   — Очень близко, — произнес он так, будто знакомство с одной из самых ужасных женщин в истории делало ему честь. — Чертовски близко.

   — Это она вам оставила?..

   — И да и нет, — молвил он. — И да и нет.

   — И вы знаете, где ее найти?

   — Закатайте губу, господин Соколов, — с неожиданной злостью ответил он. — Или лучше называть вас товарищем?

   — Я не товарищ вам, Вернер.

   — А вы мне не господин. Это я сейчас господин вашей жизни. Что до Евы, то вы никогда ее не найдете. — Яростно рванув засов, Вернер отворил дверь — и я отпрянул, сраженный вырвавшейся наружу тяжелой волною смрада.

   Вспышка молнии залила окошко под потолком. В дрожащем свете я увидел шевелящееся серое море — стая огромных крыс терзала два тела в кровавом тряпье. Хозяйку я опознал лишь по длинным, с проседью волосам, облепившим разбитый череп. Во вспоротом животе Эрнста Шультера что-то беспрестанно вспучивалось и перекатывалось; на мгновение мне пришла в голову безумная мысль, что внутренности рвутся прочь из его мертвого тела, и лишь потом я понял, что мерзкие твари свили внутри гнездо. Из могучего деревянного бруса, подпиравшего своды потолка, торчал садовый секач, заляпанный до самой рукояти бурыми пятнами.

   Снаружи гулко ударил гром — аж стены затряслись.

   Вернер вошел в погреб. Крысы вились у его ног, верещали, когда он наступал на хвосты, взвизгивали, когда его каблуки ломали их серые спины… но кусать, разумеется, не смели.

   Насвистывая «Ah, du lieber Augustin», Вернер перешагнул через голые ноги Марты, местами обглоданные до костей, и достал из ниши в стене очередную бутылку.

   — Вы должны простить их за deshabille, — сказал он. — У них совсем не было времени приодеться.

   Я схватился за рукоять секача и дернул что было силы. Древесина затрещала, выпуская окровавленную сталь.

   — Вы действительно такой болван или решили наняться ко мне в оруженосцы? — осведомился Вернер не оборачиваясь. — А впрочем, и правда, захватите его с собой.

   А если захлопнуть дверь перед носом Вернера, запереть его здесь, в смрадной темноте с крысами?

   Эта мысль обдала меня волной сверхъестественного, кощунственного ужаса.

   Он благополучно вышел из погреба и захлопнул дверь.

   — Вы все еще хотите увидеть спящую красавицу?

   В девичьей спаленке витали другие запахи: разгоряченной плоти, мочи и пота. Серый свет, струившийся сквозь оконный переплет, расчерчивал нагое тело Габи на квадраты. Ее высокую грудь пятнали кровоподтеки и полукружия укусов, щиколотки и запястья, прихваченные веревками к спинкам кровати, были растерты до мяса, разбитые губы спеклись. Меж разведенных бедер был пристроен плюшевый мишка с одним ухом.

   — У, бесстыдник! — Взяв медвежонка за шею, Вернер кинул его на пол и осторожно накрыл ладонью пушистый холмик между ног девушки. Габи жалобно застонала во сне. Воображение нарисовало мне, как она содрогается под толчками насильника, как лежит потом в темноте, глотая бессильные слезы… Пальцы сильнее стиснули рукоять бесполезного секача. Я не смог бы ничего сделать, даже если бы перед Вернером лежала моя сестра или мать.

   Но говорить я мог и высказал все, что думал о нем, в самых крепких русских и немецких выражениях.

   — Sticks and stones may break my bones, — ответил Вернер, орудуя пальцами, — but words will never hurt me… and sticks and stones, too.[2]

   — Отпустите ее. Или, клянусь, я все-таки найду способ вас убить.

   Он вогнал пальцы глубже. Глаза Габи распахнулись — огромные, полные боли и ужаса. Она закричала, забилась на постели, выгибаясь всем телом и мотая головой по подушке.

   — Перестаньте, Вернер!

   И он, представьте себе, действительно перестал. Его пальцы выскользнули из истерзанного лона девушки — и сжались в кулак, и кулак этот влепился с размаху мне в лицо. Что-то звонко лопнуло в голове, перед глазами полыхнула вспышка, алая, как знак во лбу у Вернера. Я даже не почувствовал, как он вырвал у меня из руки оружие, но услышал его слова:

   — …А вот так бывает, когда меня пытаются обдурить…

   Изогнутый обух секача врезался мне под дых. Я согнулся пополам, хватая ртом воздух. В следующее мгновение обух угодил мне в челюсть, запрокинув голову назад. В глазах опять сверкнуло, рот наполнился кровью, и я рухнул навзничь. Даже сквозь звон в ушах до меня доносились крики Габи. Повернув голову, я встретился взглядом с плюшевым мишкой, таращившим глаза-пуговки, будто испуганный ребенок.

   Я поднялся на ноги, чтобы увидеть, как Вернер с размаху ударил Габи секачом. Лезвие вонзилось ей в гортань, отсекая крик. Глаза девушки закатились, кровь хлынула изо рта потоком, обагряя белокурые волосы. Нагое тело содрогнулось в последний раз, натянув веревки. Со вторым ударом секач перерубил позвонки и застрял в пружинах матраса.

   (…Кровь льет из груди, промочила, зараза, всю гимнастерку. Достали-таки фрицы поганые, угораздило же высунуться! Старшина Жаров железной рукою зажимает мне рану — все равно хлещет.

   «Ты у меня, Соколов, только попробуй кони двинуть, слышишь? Не закрывай глаза, твою в бога душу мать да с переподвывертом!»

   Берлин в огне, над крышами зарево. Огонь у меня в груди, выжигает воздух — не продохнуть. Кругом гремит, свистит и трещит, в голове трещит, свистит и гремит, голос командира едва пробивается: «Глаза не закрывай, кому го…»

   Тьма… кромешная тьма… и что-то во тьме, что-то чернее тьмы, у него черные крылья, белые клыки и острые когти… я — это оно, а оно — это я… огненные глаза…)

   …Глаза Вернера, ледяное пламя безумия. Свободной рукой он сгреб меня за грудки и отшвырнул к окну. Стекло разлетелось вдребезги, промозглый ветер с ликующим свистом ворвался в комнату, окутав меня занавесками. Я вцепился в оконную раму, чтобы не упасть, располосовав пальцы торчащими осколками.

   Внизу к одинокой фигуре под дождем присоединились еще четыре. Они стояли, устремив на дом бледные, будто из воска вылепленные лица.

   Вернер выдернул секач, взметнув веер кровавых брызг. Другой рукой он сдернул отрубленную голову с подушки за волосы и швырнул в окно. Она покатилась по грязи, путаясь в волосах, и остановилась у ног безмолвных соглядатаев.

   Ни один не дрогнул, не вскрикнул, не тронулся с места. Тот, что стоял впереди, спокойно наклонился, подобрал голову и долго изучал неподвижное, заляпанное кровью и грязью лицо.

   Секач взлетел над моей головой… и замер в верхней точке замаха.

   — Черт побери, — севшим голосом пробормотал Вернер.

   С трудом отведя глаза от окровавленной стали, я проследил за его взглядом и увидел, как незнакомец во дворе зубами вырывает из мертвого рта Габи язык.
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…Всерьез заговорили о нем после происшествия в Альтендорфе, деревушке, где заправляли янки. Они и пальцем не пошевелили, когда человек с алым знаком занял дом булочника Люца, выставил хозяев на улицу и завалился спать. Американский полковник заявил, что, коль скоро немцы посягали на чужие земли, им не помешает отведать собственного лекарства.

   Тогда отчаявшиеся жители решили взять дело в свои руки.

   Несмотря на протесты Люцев, во дворе собралась разъяренная толпа. Несколько бутылок с зажигательной смесью влетели в окна и разорвались на полу. К тому времени как подоспел отряд военной полиции, дом превратился в огненный шар. Но из пламени с револьвером в руке вышел человек с алым знаком, и даже одежда на нем не дымилась. Американцы уверяли, что пламя расступалось перед ним, будто в страхе.

   — Это сам дьявол! — закричала какая-то женщина. Сшибая друг друга с ног, люди бросились врассыпную, многих затоптали насмерть.

   Утренний рассвет озарил тела, распластанные у пепелища: никто не смел подойти и забрать их. Перепуганные жители набились в кирху, молясь об избавлении от «антихриста». В самый разгар службы дверь распахнулась и в храм влетел запыхавшийся мальчишка Люцев, Вилли:

   — Тот человек, ну, который с печатью! Он гуляет по минному полю!

   — Подорвись он к дьяволу! — вскричал преподобный Шухт. — Прости меня, Господи, — тут же добавил он, услышав шокированные возгласы прихожан, и молитвенно сложил руки.

   — Да в том-то все и дело! — замотал головою Вилли. — Он наступает на мину, а она не рвется, покуда он не сойдет! А земля с осколками облетают его по этой, как ее… — он умолк, вспоминая умное словечко из школьной программы, — по па-ра-бо-ле, вот!

   Кирху огласили испуганные крики. Кто кричал, что надо бежать из деревни, кто молился, преподобный пытался всех успокоить, и никто не заметил, как человек с алым знаком возник на пороге, бережно, как младенца, прижимая к груди ребристый цилиндр.

   — Боженька ваш на небе, — объявил он перепуганным людям, — а я здесь, рядом, и в руках у меня отличная противопехотная мина американского производства с выдернутой чекой. Это значит, что у вас нет сейчас иного бога, кроме меня.

   Он заставил прихожан целовать ему ноги.

   Он велел всем — детям, женщинам и старикам, включая Шухта, — раздеться донага и отплясывать веселую польку.

   Он велел Шухту, который задыхался, тряся объемистым животом, выкрикивать богохульства.

   — Убирайся к дьяволу! — просипел преподобный, хватаясь за кафедру.

   — Кто не хочет положить жизнь за веру, — провозгласил человек с алым знаком, — тот возьми распятие да всади святому отцу туда, куда не заглядывает солнце!

   Тотчас большинство прихожан кинулись исполнять эту веселую задумку. Немногие встали у них на пути. Нагие, взмокшие, обезумевшие от ужаса, люди били и рвали друг друга ногтями и зубами, точно зверье. Их мучитель засмеялся и грохнул мину об пол.

   В замкнутом пространстве нефа взрыв прогремел с утроенной силой, вдребезги разнеся витражи и перемешав человеческую плоть с камнем и деревом. Многих опознать так и не удалось. Человек с алой печатью в клубах дыма вышел на улицу и отсалютовал рукой пораженным американцам, которые ждали его у церкви с оружием в руках.

   В тот день они немедленно расступились, пропуская его, но с этого момента на человека с алым знаком была объявлена охота, сколь упорная, столь и безнадежная. Уходя от докучливых преследователей, он всегда отмечался кровью.

   В Мюльхайме он жестоко изнасиловал уличную проститутку, отказавшуюся обслужить его задарма, и облил ей лицо кислотой. В Дюссельдорфе застрелил двух полицейских. В одном из старинных кварталов Мюнхена устроил пожар, унесший полдюжины жизней.

   А потом он пересек восточную границу.
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— Я был к вам несправедлив, — молвил Вернер. Он стоял у окна гостиной, судорожно вцепившись в рукоять секача. — Это снова та дрянь, что следует за мной по пятам. Знаете, кровавые дожди, таинственные существа… Видно, знак их мой притягивает. — Он развернулся и хватил секачом по столику. — Bloody hell! Я был совершенно уверен, что вы привели слежку.

   — Не нужно мне ваших извинений, — сказал я, держась за разбитую челюсть. Во рту до сих пор стоял железный привкус. — Будьте вы прокляты.

   — Я уже проклят, как видите, — спокойно отозвался он.

   Огонь трещал в очаге, дождь барабанил в окно, размывая застывшие за ним безмолвные силуэты. К тому времени, как Вернер помог мне спуститься в гостиную и усадил в кресло, число их удвоилось.

   — Во всяком случае, мне они не грозят, — проговорил он, но впервые в его голосе прозвучало сомнение. — А вот вам я бы не посоветовал сейчас выходить во двор. Как бы ни был я вам неприятен, придется потерпеть мое общество до утра.

   — Неприятен? — сказал я. — Вы самая паскудная тварь из всех, что я видел, а я видел немало, и обещаю: вы за все заплатите. А теперь можете докончить начатое.

   — На чем мы остановились? — проговорил он, будто не слышал. — На докторе Дитрих, точно. Хотя началось все задолго до нее…

   3. Рассказ Вернера

   — Вот что я помню лучше всего: я, трехлетний карапуз, стою, ковыряю пальцем в носу и гляжу, как мой папаша на веревке ногами сучит, а меж них на штанах пятно расползается, а мамаша воет и волосы на себе рвет. Он скотина был, мой папаша, но что еще хуже — он жил в штате Массачусетс, том самом богоспасенном штате Массачусетс, где в семнадцатом веке процветала охота на ведьм, а в Первую мировую начали охотиться на этнических немцев. Разве только ведьм, во всяком случае, худо-бедно судили. И что самое поучительное: с этими, которые вздернули отца на буковой ветке, хорошенько перед тем отметелив ногами и дубинками, он месяцем раньше сидел в обнимку у нас на крыльце, хлеща «Будвайзер» и горланя «The Star-Spangled Banner» [3].

   Пальцы Вернера сжались, переламывая сигару.

   — Что потом? Учеба, учеба, учеба. Матушка, мир ее праху, считала, что я обязан поставить мир на колени. Интересно, была бы она сейчас довольна? Никаких друзей (не больно-то и хотелось), никаких девчонок (а вот это уже скверно). Стипендия университета Мискатоник в Аркхеме. Вам, русским, конечно, ни о чем не говорят эти названия!

   Тут он пустился в пространные рассуждения о зловещей славе Аркхема как оплота зла и чернокнижия, о запретных фолиантах в библиотеке Мискатоникского университета, куда он имел доступ — «De Vermis Mysteriis», «Книге Эйбона», уцелевшей в виде разрозненных отрывков, и печально известном «Некрономиконе», сочинении чокнутого араба по имени Альхазред. Я не слушал. Под сводами черепа клубился мрак, в котором растворялись мысли, чувства, воспоминания Соколова. В этом мраке таилось нечто черное, древнее. Оно знало гораздо больше, чем мог поведать Вернер, чем вообще может знать человек, и посмеивалось, ожидая возможности выйти на свет…

   — …Отучился несколько лет, если пьянство и блуд можно назвать учебой, пока не выперли…

   У меня вдруг прорезался голос:

   — За попытку выкрасть «Некрономикон»?

   — Нет, — ответил Вернер, — за пьянство и блуд. На что веселому студенту «Некрономикон»? Я похитил лишь честь Ребекки Энсли, единственной дочки декана Энсли, столпа морали, поборника сухого закона, главы местного Общества трезвости… Представляете масштаб катастрофы? Удивительно, как эдакий сухарь вырастил такую душечку: не красавицу, но бойкую и любознательную, чем я и воспользовался. Когда растущий животик выдал бедную Бекку с головой, я честно предложил себя Энсли в зятья, углядев шанс войти в высшее общество. «Раз вы так благородны, — изрек старый ханжа, — содержите ее сами».

   Я не был так благороден. Эта пиявочка цеплялась за мои ноги, умоляла не бросать, но я был непоколебим. Жалкое существо! Бледная, зареванная, под носом сопля…

   — Что же с нею стало? — спросил я.

   — Сиганула с моста в реку Мискатоник. Куда ей было податься?

   — Что вы тогда почувствовали? — Ответ на этот вопрос занимал меня больше, чем печать на челе Вернера.

   — Что пора попытать удачу на исторической родине, — буркнул тот. — У Энсли наверняка имелись обширные связи, а насколько янки обидчивы, я усвоил на отцовском примере.

   — И вам совсем не было ее жаль?

   — С чего мне ее жалеть? — окрысился Вернер. — Для таких, как она, нищий немчик вроде меня был букашкой. И уж точно не моя вина, что доктору Энсли сословная спесь оказалась дороже дочки. А букашкой я быть не хотел, — добавил он уже спокойнее. — Как и миллионы моих соплеменников. Во что это вылилось, вам ли не знать? Впрочем, тут мне виниться не за что. Отчизна приняла меня неласково.

   Он задрал рукав, и я увидел номер, набитый на его волосатом запястье.

   — Увлечение Гитлера оккультизмом было хорошо известно, и я рассчитывал сделать карьеру на репутации своей alma mater. Только оказалось, что птенцам Мискатоника в Рейхе скручивают шею — уж больно кощунственных идей мы могли нахвататься. В «Некрономиконе», к примеру, на более чем девятистах страницах убедительно доказывается, что высшая раса — отнюдь не немцы. Мне еще повезло, всевозможных культистов уничтожали на месте.

   В аду, однако, вполне можно сносно устроиться. Я стал капо, надсмотрщиком. У меня было курево, у меня были женщины, питался я едва ли не лучше, чем в студенчестве, а уж с совестью всегда легче договориться, чем с людьми. В глазах других узников я был крысой, но это их на куски рвали овчарки, это они черным дымом валили из труб крематория, а плетка была в моих руках. Что постыдного в работе пастуха?

   Так я жил несколько лет, а потом мне стала являться во снах Ребекка Энсли, вышедшая из реки, ужасная в своей бледной наготе; смотрела мутными глазами сквозь облепленные тиной волосы, тянула обвиняющую руку, а изо рта вместо слов хлестала вода. Я бросался прочь, в любой момент ожидая, что холодные мокрые пальцы схватят меня за шею, и вдруг оказывался в огромном, усыпанном костями подземелье, посреди которого высился бесформенный, заляпанный кровью алтарь. И за этим алтарем стояла угольно-черная фигура, сотворяющая перстом в воздухе некий огненный символ, тот, что вы видите сейчас на моем лице.

   Что странно, наяву никаких угрызений совести из-за Бекки я по-прежнему не испытывал. Но соседей своими воплями донял изрядно, и лагерное начальство отправило меня к доктору Еве Дитрих, дабы она немножко вправила мне мозги.
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В Аушвице хватало извергов в белых халатах, но в мозгах шарила только Ева, пардон за каламбур. Ее исследования человеческого разума привлекли внимание самого Гиммлера, предоставившего ей полную свободу действий. Я один из немногих узников, попавших к Аушвицкой ведьме не как «человеческий материал», а как пациент, и единственный, в чьей черепушке она не покопалась своими умелыми пальчиками. Хотя она умела делать ими еще очень многое. В свои тридцать шесть Ева была недурна собой, но эсэсовцы боялись ее, даром что сами вытворяли и не такое, причем отнюдь не из научного интереса. Умная женщина со скальпелем всегда кажется опаснее просто умной женщины.

   Доктор Дитрих расспрашивала меня о детстве, о временах учебы, проявляя особый интерес к запретным книгам, из-за которых я и очутился в этом аду. Попросила нарисовать знак из снов, хоть приблизительно. При виде моих каракулей лицо у нее стало как у девочки, которой отец подарил лошадку. Затем она велела мне раздеться и приступила к осмотру.

   Пока она меня щупала да простукивала, задерживая руку в местах, какие к мозгам имеют слабое отношение, я спросил: не боится ли она спрашивать про запретные книги, раз я загремел сюда лишь за то, что у меня была возможность читать их. Она сказала мне то же, что и вы: «Времена изменились».

   Я сразу смекнул, что она томится одиночеством — по блеску в глазах, по тому, как участилось ее дыхание, как она раскраснелась, касаясь меня. Благо я был арийцем, в отличие от своего стада хорошо питался и был недурно сложен.

   Сильную женщину берут нахрапом, и я сказал:

   — К черту, все останется между нами.

   Сгреб в охапку и рот заткнул поцелуем.

   Она замычала, цапнула рукой скальпель и, кабы я сдал назад, точно всадила бы его мне в глаз и позвала охрану.

   Но я не сдал, и скальпель зазвенел по полу…

   Той ночью я не видел снов, а наутро меня снова отвели к доктору Дитрих. Конвоир был на удивление обходителен, хоть и посмеивался гаденько: смекнул, скотина, что к чему.

   У Евы под глазами темнели круги, волосы висели спутанными прядями. Увидев заваленный книгами стол, я понял, что она корпела над ними всю ночь.

   — Черный Человек, — сказала она, — это воплощенное чувство вины, терзающее натуры с богатым воображением. Видел его отягченный долгами Моцарт; Чайковский, стыдившийся своих склонностей, на смертном одре утверждал, что к нему в окна заглядывает какой-то «черный офицер»; русский поэт Есенин, дебошир и пьяница, посвятил ему поэму.

   Я возразил, что натура у меня ни разу не поэтическая и что по жизни я иду не оглядываясь. Она ответила, что все, соприкоснувшиеся с запретными книгами в Мискатонике, неизбежно привлекали внимание связанных с ними сил. В этих книгах Черный Человек описан как Ньярлатхотеп, тысячеликий посланец Иных Богов, воплощение Хаоса, который явится в мир, охваченный чувством неизбывной вины, чтобы стереть его в пыль. Алый символ — это печать его повелителя, Султана демонов Азатота, что дремлет в ядре Вселенной, убаюканный звуками демонических флейт. В «Некрономиконе» Альхазред уверял, что печать эта дарует своему носителю защиту от всякой угрозы, живой или неживой, но ни один земной правитель не осмелится прибегнуть к этой защите, ибо тайна ее сокрыта где-то в песках Аравийской пустыни, охраняемая сонмами адских созданий.

   — Но зачем Черному Человеку показывать ее мне? — удивился я.

   — Я думаю, он хочет, чтобы ты подарил ее немцам, — сказала Ева. — То, что мы делаем, — она обвела рукою ряды хирургических столов с разложенными на них жуткими инструментами, — угодно ему. Разве это не Хаос? Возможно, тебе суждено стать спасителем своего народа, Алан Вернер. НАМ суждено, — добавила она с уже знакомым мне бесстыдным блеском в глазах и привлекла меня к себе.

   Оказывается, пока я тут куковал, дела стали совсем плохи. Только дураки да фанатики не понимали, что без чуда Тысячелетний Рейх кончится как-то уж слишком быстро. Чуда искали везде, не чураясь уже и запретных книг, потому как ни Святой Грааль, ни Ковчег Завета, ни Шамбала ничем не могли помочь.

   Я решил, что лучше буду патриотом, чем идиотом, и помогу родине выгрести из дерьма, куда ее загнал бесноватый фюрер. В сравнении с ним безумный араб казался воплощением здравомыслия.

   Из надсмотрщика меня повысили до помощника (и любовника) лагерного врача. На мне лежала обязанность вскрывать черепа, причем пациенты, увы, были не только живы, но и в сознании, и лишь деревяшка у них в зубах защищала наши уши от их страдальческих криков. Отложив пилу, я снимал крышку черепа, и Ева бралась за скальпель. Лезвие сверкало в ее руках, иссекая дрожащую губчатую оболочку чужих мечтаний, надежд, снов. Неважно, лежала перед нею женщина или ребенок, лицо Евы оставалось бесстрастным, а взгляд проникал в сокровенные глубины, подмечая каждое содроганье.

   Когда жизнь окончательно покидала подопытных, наступало наше время. Иногда я брал Еву на свободном столе, среди остывающих тел наших жертв, которые равнодушно таращили глаза в потолок: занимайтесь, мол, чем хотите, нам на вас и смотреть тошно! Чаще она ублажала меня ртом или ласкала рукой в скользкой от крови и слизи перчатке, пока я не изливался на пол, и без того чем только не заляпанный… Вы простите мне мою откровенность?

   Я был бы вполне счастлив, кабы не проклятая Азатотова печать. Ева талдычила о ней даже во время страсти, кроме как, когда я был у нее во рту.

   Существа, описанные в запретных книгах, говорила она, нельзя подчинить: они неизменно будут преследовать свой интерес, и победа, одержанная с их помощью, обернется кошмаром. Но Азатотова печать — лишь оберег, который защитит любого, отмеченного им. Вообрази, говорила она, что будет, если самый никчемный солдат избавится от страха смерти! Вообрази хотя бы сотню таких солдат!

   Меня смущали «адские полчища», упомянутые Альхазредом; Ева уверяла, что за прошедшее тысячелетие эти создания, кем бы они ни были, наверняка вымерли. Я заметил, что враги тоже не дураки и рано или поздно воссоздадут печать; пусть, улыбнулась Ева, что плохого в том, что люди прекратят убивать друг друга?

   — Кого же ты тогда будешь резать? — спросил я, представив этот дивный новый мир, и она ответила со смехом:

   — Вернусь к обезьянам!

   Она в душе была почище вас коммунистка, моя Ева, верите или нет.

   Гиммлер затею воспринял без особого воодушевления. Египет мы потеряли, снарядить полноценную экспедицию было невозможно. Он благословил Еву действовать на свое усмотрение, чем она и занялась.
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…В апреле 1944-го Ева Дитрих, словно ангел, вывела меня из ада. Собственная одежда сидела на мне криво, будто с чужого плеча; я готов был вбирать щебет птиц, звон ручьев, аромат сырой земли, упасть на эту землю, полную зарождающейся жизни, и целовать ее только за то, что она за колючей проволокой…

   — Ребекка Энсли тоже была полна зарождающейся жизни, — заметил я, — но с ней вы не были так сентиментальны.

   — Что вам Ребекка, что вы Ребекке? — сказал Вернер. — Я душу изливаю, а вы зубоскалите. Хам.

   …Свобода продлилась недолго: вскоре мы добровольно замуровались в пыльном спецхране Национальной библиотеки Парижа вместе с чудом уцелевшим латинским переводом «Некрономикона». Знатоков, что могли бы направлять нас, в Европе не осталось; кто не сбежал — сгинули, так что на сбор сведений об Азатотовой печати ушло все лето и, надо полагать, галлоны кофе, а на близость не осталось и минутки. Старина Альхазред не стремился облегчить задачу своему читателю: чем больший трепет вызывало в нем явление (а печать им почиталась за едва ли не самую кощунственную вещь в мире), тем туманнее он изъяснялся, перемежая текст возгласами «Йа! Йа!», будто взбесившийся ишак, так что лишь нечеловеческая усидчивость Евы помогала нам продираться сквозь бесконечные восславления древних богов и чисто арабское словоблудие. Засыпали мы в обнимку не друг с дружкой, а с этим мерзостным томом, прикорнув головой на очередном описании запредельных ужасов, пока город уплывал из рук Гитлера. Последние выписки мы делали под грохот канонады и франко-немецкую ругань.
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…Не стану рассказывать, как мы добрались до Африканского континента и прибыли в Хургаду под именем Джейн и Эдгара Уоллес, археологов из Массачусетса. Ева, всю жизнь прожившая в Германии, английским владела лучше меня, так что я больше помалкивал, а все же нам недурно удалось отыграть ученую супружескую пару. Моя ведьма славно смотрелась в мужской рубахе и штанах, облегавших ее ладный задок, — но это так, к слову.

   На восточном базаре, где пустыня вплотную подступала к городским окраинам, мы приобрели пару верблюдов. Проводников брать не стали: не то дело, да и не согласился бы никто. Среди феллахов посейчас ходят жуткие байки об этих песках.

   Холодными вечерами в пустыне мы занимались любовью у потрескивающего костра, а после беседовали о всяком-разном, и скажу вам, то были лучшие мгновения в моей паршивой жизни. Как и я, Ева потеряла отца — лягушатники уложили его под Альбером. Она говорила об этом с такой горечью, что я понял: ее слова о мире, в котором люди не убивают друг друга, — отнюдь не лукавство. Как многие чудовища в человеческом обличье (я не стану отрицать, что ее иначе не назовешь), Ева была сентиментальна. На руках у нее остались две сестрички, о которых приходилось заботиться, и послушали б вы, как она рассказывала о их проказах! Эти девчонки заочно стали мне как родные. А ведь их старшая сестрица пластала детей другой расы скальпелем, будто лягушек.

   Когда она засыпала, я любовался ее мирным лицом, слушал, как она мило сопит во сне, и думал, отчего же мы все так чудно устроены. А потом закрывал глаза, и виделся мне Черный Человек: он стоял посреди пустыни, устремив горящий взор к звездам, и два огромных льва ластились к нему.

   Солнце огненным шаром поднималось из-за дюн, и мы, наскоро подкрепившись, трогались в путь, таща на поводу навьюченных верблюдов. Проклятые зверюги, будто что-то предчувствуя, постоянно артачились — один чуть было не откусил мне пару пальцев. Все дальше углублялись мы в выжженное сердце этой безликой земли, утопая ногами в песке, и со временем мне начало казаться, что наше путешествие никогда не закончится.

   Вскоре пустыня стала радовать нас миражами. Из желтого марева всплывали силуэты древних городов, устремляя в небо башенки, увитые цветами и зеленью; заснеженные хребты вырастали вдруг из песков, и что-то черное, бесформенное, многоглазое бурлило на их отрогах; раскидывались каменистые пустоши, усеянные костями, под которыми перекатывались тулова чудовищных червей…

   Не те ли же картины открывались воспаленному взору безумца-араба, в одиночку скитавшегося по этим пескам? Или наша фантазия сама рисовала их, разгоряченная его откровениями и зноем? Стоило нам, преодолев трепет, двинуться дальше, как образы таяли в дрожащей дымке, но сколь никчемной, сколь сиюминутной казалась наша цель после этих соприкосновений с вечностью! Пустыня дремала под саваном песков, нашептывавших нам дивные тайны, а в далекой Германии вьюга заметала пылающие руины, и в глухом своем бункере дрожал смешной человечек, уже не надеявшийся на нас.

   Потом… стало хуже. Куда как хуже. Припасы подходили к концу, приходилось обходиться несколькими глотками воды в день. Солнце дубило кожу, белый зной опалял глаза, выжигая разум, а когда сменялся ночной стынью, у нас уже не оставалось сил, и мы ложились вместе, только чтобы согреться.

   — К черту все, — сказала Ева в последнюю нашу ночь. — Только ты да я. Под защитой печати в этом жестоком мире.

   Я предложил печать отправить туда же и вернуться назад, но Ева ответила:

   — С моим прошлым нас не оставят в покое. Не добудем защиту — убью тебя, а потом себя.

   Я сказал, что ей, видать, голову напекло. За это она расписала мне физиономию коготками. А потом, вот было чудо почище всех миражей, разрыдалась:

   — Два месяца! Два месяца у меня не было этих дней! Понимаешь, что это значит, ты, недоучка?! Нам нужна печать! Нам троим!

   Тут-то я и смекнул…

   Она уснула в моих объятиях, а я долго лежал в темноте, улыбаясь как идиот. Все думал: если мальчишка родится, назову Фридрихом, в честь папаши, а девочка будет пускай Ребекка. Как-никак, если б не скандал с дочуркой старика Энсли, не уехал бы я в Германию и с Евой бы мы не встретились.

   …Разбудил нас жалобный рев верблюдов, быстро, впрочем, оборвавшийся. Затем раздались визгливый хохот и вой, словно рядом пировала стая гиен. Стенка палатки затрещала и разошлась лоскутьями, в прорезях мелькнуло что-то белое, повеяло колодезной затхлостью. Ева схватила револьвер. Грохот выстрелов едва не оглушил меня. Пули рвали брезент в клочья, отчаянный визг вонзился в уши.

   Перезарядив револьвер, Ева кинулась наружу, я — за нею, прихватив свой. Знаю, глупость: ну как их было бы там с десяток? Но оказалось всего двое — один лежал пластом, второй рысью улепетывал на двух ногах, а потом припустил на всех четырех. Пуля Евы угодила ему в бок, и он упал на четвереньки. Я поймал на мушку бугристый затылок твари, но Ева ударила меня по руке, и пуля лишь взметнула фонтанчик песка. Существо заковыляло прочь, оставляя кровавый след, и скрылось за гребнем дюны.

   — Теперь мы без труда выследим его, — сказала Ева, опустив дымящийся ствол.

   Я окинул взглядом бойню и понял, что нет, спасибо. Верблюды лежали двумя горами искромсанного мяса и шерсти, песок вокруг сбился кровавыми комьями, и посреди всего этого простерлось подстреленное чудовище, разметав огромные руки.

   Видели б вы эту погань! Вообразите гориллу-альбиноса: сплошь клыки да когти, с покрытой слизью, безволосой чешуйчатой шкурой и мордой, смахивающей больше на череп. У меня от одного вида ужин попросился на выход, зато Ева плясала от счастья, натурально плясала, выкрикивая:

   — Страж печати! Нашли, нашли!

   — Ты говорила, что они вымерли! Ты говорила! — Я чуть не плакал.

   — Не мертво то, что в вечности пребудет… — прошептала она с придыханием. Холодный ночной ветер развевал ее волосы, в глазах горел фанатичный огонь. Сейчас она действительно походила на ведьму. — Так писал Альхазред.

   — Плевать мне на Альхазреда, мы сдохнем здесь! — В истерике я схватил ее за плечи и затряс как куклу. — Как нам выбраться без верблюдов, без еды и воды? Твари не убьют — так доконает солнце! Будь ты проклята, одержимая сука, со своими арабскими сказками!

   Мушка револьвера вонзилась мне в подбородок.

   — Ты назвал меня сукой, — тихо сказала Ева.

   Я бросил свой револьвер и поднял руки над головой.

   — Ева, прости, я…

   — Трус! — выплюнула она. — Я отыщу их логово, найду печать, и ни жара, ни холод, ни жажда, ни бог и ни дьявол — ничто на земле и в небесах — не будут мне страшны. А ты… ты можешь забрать все, что осталось, и валить на все четыре стороны, ясно?

   Кивнуть я не мог, но что-то промычал.

   — Я возьму револьвер. — Она невесело улыбнулась. — Не хочу поймать спиной пулю.

   — Они разорвут тебя, — сказал я, и в тот момент мне этого хотелось. — У тебя еще нет печати.

   — Зато патронов хватит, — отрезала она. — Твой патронташ, пожалуйста.

   — А если они вернутся?

   Ее палец на спусковом крючке напрягся, и я как миленький расстегнул ремень. Она велела мне отойти на сто шагов, подобрала мой револьвер и перепоясалась моим патронташем. Мне пришлось еще принести из палатки фонарь.

   — Увяжешься за мной — получишь пулю, — предупредила Ева.

   Вот так она бросила меня, безоружного, посреди пустыни и ушла по кровавому следу. Я провожал ее взглядом, пока эта ненормальная не пропала за песчаной грядой. В любой момент я ожидал услышать ее крик и гиений смех тварей, но лишь сухой посвист ветра нарушал тишину.

   Я вернулся в палатку, но уснуть не мог. Не от страха, нет. Странное дело, об отчаянном своем положении я не думал — только о Еве, уходящей вслед за раненым зверем. А в башке вертелось: Фридрих или Ребекка? Ребекка или Фридрих?

   Она была сукой, действительно жестокой сукой, напрочь безумной, но, кроме бешеной этой суки, что было у меня в мире?

   Светало. Тучи звенящих мух роились над останками верблюдов, избегая, однако, омерзительного трупа, хотя он источал тяжелый смрад. Как только солнечные лучи коснулись студенистой плоти, она вся запузырилась, точно убегающее с плиты молоко, и в считаные секунды стекла с костей, расползшись зловонной лужей; но и кости плавились на солнце, как свечки. Черная кровь другого чудовища закурилась, тонкие струйки дыма тянулись до самого горизонта.

   Я взял второй фонарь и пошел по ним, пошел за Евой, впервые позабыв о собственной шкуре. Шел, выворачивая ноги из песка, песок скрипел на зубах и лип к залитой потом коже. Проклятая тварь, даром что истекала кровью, добралась-таки до своего логова, и, к тому времени как его нашел я, воздух раскалился настолько, что каждый вдох обжигал легкие.

   Это была просто груда валунов — с поправкой на то, что таким каменюкам неоткуда взяться средь песчаного моря, разве только их туда натаскали. Но какою силой должны были обладать сложившие их существа — и сколько могло их там оказаться?

   У подножия каменной груды зияла расщелина достаточных размеров, чтобы можно было войти пригнувшись.

   Налетевший ветер взметнул тучу песка. Отступив под укрытие валунов, я заглянул в черную глубину и увидел каменные ступени, витками спускавшиеся во мрак. Там, куда еще проникал солнечный свет, темнела и другая кровь, немного, но мне хватило. Рядом с разбитым фонарем сиротливо лежали сорванные патронташи вместе с обоими револьверами.
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Я хотел кинуться вниз, выкрикивая ее имя. Хотел броситься назад, в пустыню, под спасительное солнце, — перед тем, что ждало в благостно-прохладной тьме, смерть в опаляющем свете стала бы спасением. Но я не мог разорваться и потому просто стоял на месте, глядя на проклятые эти ступени. Они будто дразнили меня: осмелишься или нет? Фридрих или Ребекка?

   Я очертил фонарем проход, проверяя, не поджидают ли меня на лестнице. Потом схватил патронташ с обоими револьверами и накинул на себя. Барабаны были полны — она не успела сделать ни единого выстрела.

   Спуск напоминал ночной кошмар — да он и был ночным кошмаром, воплотившимся в реальность, только без утопленницы за спиной. Лестница вилась и вилась, луч фонаря выхватывал фрагменты стен, испещренных самыми гротескными рисунками. Грубые, но выразительные изображения божеств, знакомых мне по «Некрономикону», чередовались с живописаниями мерзостных оргий и ритуалов.

   Существа, оставившие их, без сомнения, были разумны.

   Ужас навалился на меня всей тяжестью земной толщи над головой. Черт бы побрал Еву с ее печатью! Наверх, на свет!

   Но я продолжал спускаться, отмечая изменения в рисунках. Чем ниже, тем они становились древнее и в то же время искуснее: история подземного племени отматывалась назад, безобразные белые фигуры обретали все более явственные человеческие черты. Последние картины, которые я увидел, прежде чем под ногами захрустели кости, поражали мастерством и величественной красотой. Таким образом пик былого величия этой загадочной расы мирно соседствовал с бездной деградации, в которую она погрузилась ныне. Здесь, внизу, костей хватало — обглоданные кости людей и животных вперемешку с останками самих страшилищ, убитых и съеденных, надо думать, более сильными и жестокими соплеменниками. То был тот самый зал, что я видел в кошмарах, смрадная полость в теле земли, окружающая бесформенный кровавый алтарь. А у подножия алтаря, подпирая его спиной, сидела Ева, жалкая, дрожащая, судорожно всхлипывала, обнимая себя руками.

   С револьвером наголо я одним прыжком вымахнул на середину зала, высоко подняв фонарь; треск костей под ногами прозвучал громче пистолетного выстрела. Свет озарил стены с множеством проходов, уводивших во тьму, между которыми висели дюжины мертвых тел. От большинства остались одни скелеты, мумифицированная плоть других сохраняла следы неописуемых изуверств. Рты у всех были распялены в бесконечном, беззвучном крике страдания.

   — Ты пришел, — пробормотала Ева. — А ведь я тебе запретила идти за мной…

   — Пойдем, — сказал я, присев рядом с нею на корточки. — Можешь встать?

   — Нет, — сказала она безразличным голосом. — Да если бы и могла. Я не нашла печать. А все равно они нас не выпустят. Мы мертвецы, Алан.

   — Пусть только попробуют! — Я сунул ей в руку один из револьверов. — Вставай.

   — Не могу. Мои ноги.

   Схватив фонарь, я направил луч на ее ноги, и у меня оборвалось сердце. Чьи-то зубы — я знал, чьи! — разорвали ее изящные щиколотки до костей.

   — Я это заслужила, Алан, — бормотала Ева, — оба мы заслужили…

   — Перестань нести вздор! — Я лихорадочно огляделся, но тьма в зияющих проемах оставалась незыблемой. — Обними меня за шею, я понесу тебя.

   Именно в этот момент фонарь замигал и погас. Безрадостный смех Евы в кромешной темноте слился с другим — визгливым, ликующим — у меня за спиной.

   Я развернулся, взметнув револьвер. Вспышка выстрела явила мне клыкастую образину с черными провалами глазниц, мерцающих жуткими огоньками. От дикого воя заложило уши, острые когти располосовали на груди рубаху. Второю пулей я снес твари полморды, но из всех туннелей уже спешили на помощь другие, и зал наполнился визгом, воем и хохотом.

   Пока я отчаянно палил по оскаленным белым мордам, Ева дрожащей рукой уперла ствол себе в нижнюю челюсть и нажала на спуск. Но одно из чудовищ рвануло ее за руку — даже сквозь визг монстров и грохот пальбы я услышал треск кости, будто переломили пополам ветку, — и Ева лишь раздробила себе выстрелом подбородок. Отчаянный, захлебывающийся вопль ее был до того страшен, что я уронил револьвер и зажал уши руками…

   Они возложили ее на запятнанный бурым алтарь, сорвав всю одежду, как она сама укладывала своих жертв на хирургический стол. Как они глумились! Мне нелегко говорить об этом, а я, вы знаете, сантиментами не обременен. У них были факелы, у этих поганых тварей, и они зажгли их единственно для того, чтобы я мог видеть все, что они с ней вытворяют, — ведь сами они прекрасно видели в темноте.

   Всякий раз, как она переставала выть, в ее изувеченный рот вливали содержимое костяной чаши, приводившее ее в чувство. Я видел, как они терзали ей руки и ноги зубами, срывая мясо и мышцы с костей… как содрали лицо, и самый крупный из монстров, очевидно вожак, примерил его вместо маски… Затем он когтями вспорол ей чрево, вырвал дрожащий сгусток, так и не ставший Фридрихом или Ребеккой, и пожрал на наших глазах, а она выла, выла…

   Я молился, чтобы она наконец испустила дух, молился Богу, которого нет: он не допустил бы существования подобной мерзости!

   Наконец ее крики стихли, и я возрадовался, хоть и понимал, что теперь мой черед. Но потом я услышал лязг цепей и в пляшущем свете факелов увидел, как колотятся на стенах человечьи останки, разевая провалы ртов в беззвучной мольбе о смерти. Внизу, под ногами чудовищ, клацали изгрызенные кости, а среди моря оскаленных морд мой взгляд уловил ту самую, развороченную моей пулей, но живую и скалящуюся — и озарение едва не лишило меня остатков рассудка.

   Здесь, в этом адском подземелье, существовавшем будто вне времени и пространства, царила вечность, и что бы ни пребывало в ней, оно не могло умереть.

   Ева присоединилась к немому хору мертвецов, когда ее почти лишенный плоти остов распяли на стене. Настал мой черед лечь на кровавый алтарь. Я орал, брыкался, кусал осклизлые лапы. В тот момент, думаю, я и поседел… Надо мною нависло искаженное, измятое лицо Евы: сквозь пустые глазницы горели глаза подземного вожака, клыки скалились за кровавой дырою рта, который я так часто целовал, в который погружал свою плоть. Бритвенно-острый коготь вспорол мне лоб до самого черепа, огненные сполохи замелькали перед глазами, но, прежде чем отрубиться, я углядел высокую фигуру за спинами беснующейся орды.

   Черный Человек улыбался мне.

   Я канул в пустоту, в бескрайнюю космическую тьму. Черный крылатый демон с горящими глазами сжимал меня в объятиях. Со свистом проносились кометы, волоча за собою огненные хвосты, галактики закручивались в спирали, звезды рождались и гибли в ослепительных вспышках, а пространство и время то сжимались, то растягивались в бесконечности.

   Очнулся я, как бывает в восточных сказках, в совсем другом месте, на берегу звенящего ручья, посреди голого дубняка, тянувшегося к небу черными корявыми лапами. Откуда-то издалека доносился рокот канонады.

   Неужели я снова в Германии? Лежа в талом снегу, я смотрел на солнце и, будто сквозь защитное стекло, видел на нем дрожащие черные пятна и огненную корону.

   Оно не жгло мне глаза, понимаете?

   Журчание воды затуманивало рассудок, истомленный жаждой и пережитым ужасом. Я по-пластунски подполз к ручью и в зеркальной глади увидел свое отражение: поседевшего до времени незнакомца с воспаленным взором и кровавым знаком во лбу…

   4. Тень за окном

   — Вот и вся история, от начала и до конца, — сказал человек с алым знаком. — Хотите верьте, хотите нет, а это было на самом деле.

   Он взял бутылку и плеснул в бокал очередную порцию шнапса.

   Огонь в камине уже догорал, рдеющие угли изредка постреливали трескучими искрами. В умирающем свете глаза Вернера влажно блестели, мерцал огонек сигары. Я мрачно подумал, что человек, которого не берут снаряды, может не беспокоиться о вреде курения. Наверху, где стояла кровать с прикрученным к ней нагим обезглавленным телом, кровь проникла сквозь перекрытия — багряное пятно расцвело на потолке и продолжало расти, поглощая его девственную белизну.

   Дождь хлестал с прежней силой, но уже не погромыхивало — гроза уходила на запад.

   — История, м-м, довольно интересная, — протянул я наконец. — Предположим, я даже поверю вам.

   — Мне плевать, поверите или нет, — отрезал Вернер. — Я оставил вас в живых ровно по одной причине: чтобы вы передали своему командованию — пусть меня оставят в покое.

   — А вы продолжите в том же духе? — сказал я, ткнув пальцем в кровавое пятно на потолке.

   — Что еще мне остается? — Вернер швырнул бокал в камин, угли зашипели, на мгновение вспыхнув ярче. — Столько попыток меня арестовать, столько напрасных жертв, а вы всё не можете взять в толк, что я вам не по зубам. Я устал, ужасно устал от постоянной слежки, от попыток свести меня с ума, а ведь я и так уже на грани. Стоит мне устроиться где-нибудь на ночлег, начинается звуковая атака: вы кричите, палите из орудий, врубаете громкую музыку, а когда я выхожу — разбегаетесь как зайцы. Обещаю: за эти ваши штучки будут и дальше расплачиваться невинные граждане. Я хочу спокойно жить, разве это так много?

   — Лишая жизни других? Грабя и насилуя? Человечество никогда не смирится с вашим существованием, Вернер.

   Он помолчал, а потом заговорил лихорадочно:

   — Власть над законами мироздания пьянит. Хочется ежеминутно испытывать ее, щегольнуть перед остальными, брать то, что было ранее недоступно, делать то, что не дозволялось. Когда всю жизнь о тебя вытирали ноги, как не ответить той же монетой? А потом… потом наваливается тоска: ты уже понял, что ты царь и бог, а они всё не признают этого, всё пытаются тебе докучать, всё ищут слабое место в броне, чтобы уязвить, заставить быть такими же, как они, уязвимыми, как они, покоряться их правилам и жить в страхе перед законами, которые им самим ненавистны. К пресыщению добавляется ярость, и хочется гвоздить, гвоздить, гвоздить их чем-нибудь по овечьим башкам, и брать с них все больше и больше, раз они не хотят оставить тебя в покое! Но чем больше берешь, чем выше возносишься над их стадом, тем сильнее их жажда уложить тебя связанным на столе и покопаться в твоих мозгах. Они душат тебя своим неусыпным надзором, своей бесконечной слежкой, они боятся и ненавидят тебя не столько за то, что ты с ними делаешь, сколько за то, что сами хотели бы делать то же с другими, о, как они хотели бы! Ударить — и не получить в ответ! Брать — ничего не отдавая взамен! К чему добиваться женщины, которая даже не посмотрела бы на тебя, если можно безнаказанно взять ее силой? Чего стоят ее желания, если на твои желания ей плевать? Зачем жалеть ее, если она, дай ей волю, испластает тебя ножиком как лягушку, оставаясь притом милой и сострадательной? Это не фантазии мизантропа — это мой отец, вздернутый на буковом дереве своими дружками, это я, Алан Вернер, это вся новейшая история. Давайте свалим все дерьмо на этих заносчивых немцев — кстати, смотрите, у нас есть бомба, япошки были в восторге! Только наш брат Каин не брат нам, что вы: он убийца, насильник и мародер, отребье, которому мы почему-то не можем указать его место, но мы не оставим его в покое, дорогой сэр, пока не найдем способ, не извольте беспокоиться!

   — Никак вы оправдываетесь? — сказал я.

   Он нахмурился:

   — С чего вы взяли?

   — Каждое ваше слово пронизано чувством вины. Что вы пытаетесь доказать: что «эти» не лучше вас или что вы не хуже их?

   — Вы слишком высокого мнения о себе, Соколов. — Язык у Вернера уже порядком заплетался. — Кто вы такой, чтобы я перед вами оправдывался?

   — А кроме того, вам страшно, — добавил я. — Вы неглупы, видали всякое и понимаете, что ничего в жизни не дается задаром. Те существа в подземелье разумны — вы догадались об этом по настенной живописи. Спрашивается: с какой милости они даровали вам оберег, которым сами не пользуются? Почему они не защитили себя от солнечного света и ваших пуль? Чего они боятся? Вы тоже боитесь, ответ-то напрашивается.

   Лицо Вернера побледнело, отчего знак на лбу сделался еще ярче. Рука его легла на рукоять секача.

   — Предположим, только предположим, что Азатотова печать — не оберег, а клеймо собственника, — продолжал я как ни в чем не бывало. — Предположим, она знаменует, что никто и ничто во Вселенной не посягнет на ее носителя, ибо тот безраздельно принадлежит владельцу печати, а Он рано или поздно заявит свои права. Предположим, что все ваши бесчинства, Вернер, — это пир во время чумы, попытка побольше урвать от жизни перед неотвратимым концом, и, что всего хуже, вам неведомо, каков он будет и когда настанет… Сколько раз вы думали о самоубийстве, Вернер? Сколько раз ступали на минное поле, сколько раз приставляли к виску пистолетный ствол и с ужасом убеждались, что для себя столь же неприкосновенны, как и для других?

   — Вы не тот, за кого себя выдаете! — взревел Вернер. — Уж точно не советский офицер!

   — Ну почему же? — усмехнулся я. — Я всегда прихватываю с очередной своей оболочкой ее разум, чувства и воспоминания. Можно сказать, Соколов живет во мне так же, как я живу в нем. Это часть игры, Вернер, а я очень люблю играть… но теперь игра окончена.

   Он шагнул ко мне, занеся секач над головой, но мне настоящему Алан Вернер со своим сверкающим секачом был не страшнее, чем трое незадачливых его подражателей, что остались лежать на Паркштрассе — разорванные, выпотрошенные, освежеванные.

   — Да кто ты такой, мать твою? — выкрикнул Вернер.

   — У меня никогда не было матери, — ответил я, глядя в окно, за которым выросла размытая тень.

   Вернер обернулся на звон выбитого стекла. Бледная рука скользнула в дыру и зашарила по раме, нащупывая склизкими пальцами щеколду.

   Замерев с раскрытым ртом, Вернер смотрел, как окно распахнулось. Уцепившись за раму, существо перекинуло длинную ногу через подоконник и одним движением очутилось в комнате. Вместе с ним в дом проник шум дождя и запах разрытой сырой земли. Неподвижное, матово-бледное лицо пришельца влажно блестело, в слипшихся усах застряли ошметки изжеванной плоти. Он протянул бледную руку, словно приглашая Вернера на тур вальса; с растопыренных пальцев свисали нити белесой слизи.

   — Кажется, это за вами, — сказал я, поднимаясь из кресла.

   Вернер отпрянул, опрокинув ногою кофейный столик. Существо зашлось булькающим хохотом и двинулось вперед, оставляя на ковре грязные следы. Лицо его мелко дрожало и оплывало как свечной воск.

   Вернер нанес удар секачом, раскроив тающую голову. Из раны с шипением брызнул луч ослепительно белого света. Одежда пришельца плюхнулась на ковер, извергая из рукавов и штанин потоки булькающей зловонной жижи, но смех не умолкал, становясь громче, раскатистей. За ним мы не услышали, как рухнула выбитая дверь, впуская в дом остальных наблюдателей.

   Они быстро заполонили комнату — ухмыляющиеся безмолвные призраки, чьи лица оплывали белесыми сгустками. Вернер пятился, отгоняя их взмахами секача, но они неумолимо приближались, протягивая руки, и алая печать их не останавливала.

   С криком он запустил в них бесполезным оружием, а сам подлетел к окну и вскочил на подоконник. Но там, за окном, теперь бурлил чернильный хаос, в котором под бой барабанов плясали сотни причудливых форм. В барабанную дробь вклинился всхлип флейты, ей ответила стоном другая, третья взвизгнула, словно от боли, четвертая подхватила… Словно этого было мало, на адскую какофонию накладывались другие звуки: глухой, утробный рокот вперемежку с жадным причмокиванием.

   — Что… что это?.. — Голос Вернера дрожал, как у испуганного ребенка. — Ради бога…

   — Ради какого бога? — спросил я, положив руку ему на плечо. — Их множество, Вернер. Кому из них вы бы вверили свою участь?

   С этими словами я сбросил личину Юрия Соколова, русского солдата, убитого под Берлином, и явил себя Вернеру в своем истинном величии; и он, еще недавно уверенный в своем надо мной превосходстве, проскулил:

   — Черный Человек!

   — Ты был трогательно откровенен со мной, — промолвил я, — и я отплачу тебе тем же. Я заманил тебя в ловушку, Алан Вернер, как и тысячи глупцов до тебя. Владыка мой ненасытен — слышишь чавканье? — и ты Ему на один зубок, но меня ты, во всяком случае, позабавил.

   Он безмолвно разевал рот.

   — Хочешь спросить, почему я избрал Ему в жертву именно тебя? Девушка, Вернер. Нет, не та, которую ты зарубил. Другая.

   Он уставился на меня взглядом быка на бойне, и я прошептал имя ему на ухо.

   — Ребекка Энсли?.. — выдохнул он.

   Это были последние его слова, прежде чем я вытолкнул его в окно. Клубящаяся, переливчатая тьма приняла Вернера в объятия, полыхнув калейдоскопом огней; из слизистого бурления вылепился сияющий лик божества, чьи глазницы зияли космической пустотой. Оно разверзло бездонный рот, захлестнув обреченного щупальцем языка. Вернер дико закричал; глаза его взорвались в глазницах, зубы белой шрапнелью брызнули изо рта, кожа разлезлась клочьями, обнажая дрожащую плоть и пульсирующие сплетения мышц. Алан Вернер распался на мириады частиц, которые засосала ненасытная прорва, — и тотчас чудовищное лицо, задрожав, расплылось, снова слившись с окружающей чернотой.

   Я устремился прочь, и безликие демоны с флейтами в руках почтительно отпрядывали с моего пути. Сквозь мрак безвременья, сквозь звездные пространства я спешил в туманный Аркхем — на встречу с тем, кто некогда призвал меня, обуреваемый горем и жаждой мести.

   5. Встреча в Аркхеме

   Он храпел в своем старом облезлом кресле, сжимая в руке ополовиненную бутылку виски, когда я черной тенью возник перед ним в лунном свете. С момента нашей последней встречи породистое лицо декана порядком обрюзгло, щеки оплела пунцовая сетка лопнувших сосудов, холеные руки скрючил артрит. Мягкий ветерок покачивал открытую дверь на террасу, ерошил седые патлы старика, шелестел лежащей на его коленях газетой, лениво перебирал раскиданные по столу выписки из «Некрономикона». Бросив на них взгляд, я скривился: старый болван искал способ разрушить наш уговор.

   Посмеиваясь про себя, я возложил руку на седой затылок ученого и проник в его сны и воспоминания, тяжелые, расплывчатые, как малярийный туман. Из этого марева я вызвал самую яркую картину: залитый солнцем зоологический сад. Кисловатый аромат соломы и звериного помета щекотал нос, изумрудной зеленью щетинились клумбы, глухо рыкали тигры, и голенастая иссиня-черная птица со щегольским гребнем на макушке мерила сердитыми шагами вольер, а девчушка лет семи тянула отца за рукав: «Папа, ну смотри, папа, страус!»

   — Это казуар, Бекки, — пробормотал старик, улыбаясь во сне. — Они живут в Австралии…

   Тут-то я и выдернул его из грез в постылую реальность:

   — Доктор Энсли!

   Он всхрапнул, уронив бутылку на ковер, вылупил глаза:

   — А?!

   — Вернер говорил, что когда-то вы возглавляли Общество трезвости, — сказал я с притворным укором.

   — Вернер! — Набрякшее веко старика дернулось. — Ты наконец до него добрался?

   — Не «наконец», — уточнил я, — а когда посчитал нужным. Разве не таков был уговор?

   — Я помню наш уговор, демон! — рявкнул старик. — Ты обещал, что он будет страдать как никто! Но вот здесь, — он потряс передо мною газетой, — здесь пишут, что из-за него страдают другие!

   — Разве? Взгляните еще раз.

   Он развернул газету, лихорадочно перелистал и уронил с возгласом изумления.

   — Но как?..

   — Он стерт из бытия. Сейчас вы единственный, кто знает о существовании человека по имени Алан Вернер. Даже его жертв припишут другим людям. Мало ли нынче в Германии убийц и мародеров?

   — Он раскаивался? — Энсли сверлил меня горящими глазами.

   — А вы как думаете?

   — Он страдал?

   — Как вы не можете и представить.

   Взгляд ученого потух. Обмякнув в кресле, он пробормотал:

   — Почему же я не испытываю облегчения?

   Он будто к самому себе обращался, но я все же ответил:

   — Потому, что это ничего не изменило? Или потому, что вашей вины ничуть не убыло?

   — За этим ты устроил весь этот спектакль с меткой? Чтобы умножить мою вину?

   — Я обязан множить ее. Я не наемный убийца, вы знаете, и, заключив с вами сделку, преследовал только свои интересы. На что вы рассчитывали, призывая Ползучий Хаос?

   — Я не хотел, чтобы…

   — Вы и своей дочери не хотели смерти.

   Энсли вздрогнул как от удара.

   — За что ты хочешь нас истребить? — пробормотал он. — Чем мы так насолили Иным Богам?

   — Так предначертано, ничего личного, — ответил я. — Чего уж там, из всех нас я единственный, кому вы сколь-нибудь интересны. Это забавно — дарить вам опасные игрушки и смотреть, как вы с ними резвитесь. Кстати, об игрушках…

   Я вынул из складок ризы револьвер, взвел курки и протянул декану рукоятью вперед. Тот отпрянул.

   — Вы ведь этого хотели, доктор, — напомнил я. — Впрочем, я охотно вырву вам сердце или оторву голову, только попросите.

   — Премного благодарен, — пробурчал старик и нехотя взял оружие, стараясь не коснуться моей руки. — В этот раз я уж лучше управлюсь сам.

   — Воля ваша, сэр.

   — Скажи мне, Ньярлатхотеп. — В голосе Энсли дрожала надежда. — Там, куда я отправляюсь… моя девочка будет ждать меня?

   — Отчего бы вам самому не проверить?

   Я вышел на террасу, окунувшись в бархатный сумрак ночи. Внизу в туманной дымке спал Аркхем, и луна проливалась серебром на его колючие шпили и двускатные крыши. У перил меня настиг приглушенный треск выстрела.

   Я улыбнулся звездам. Они сияли в точности как миллионы и миллиарды лет назад, когда Иные Боги явились в этот мир, еще не изведавший чувства неизбывной вины.
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Руки мелко дрожали. То ли от сырого ночного холода, то ли от нового привкуса страха, еще не испытанного на этой войне и отдающего тухлой отрыжкой в пересохшей гортани. А может, от отвращения к тому, что сейчас предстояло сделать. Герберт еще раз вытер руки о штаны. Выдохнул. И принялся переворачивать труп.

   Зеленый мундир пруссака был пробит картечью сразу в трех местах. Пробит навылет, так что из дыр торчали тряпки и куски мяса. От мертвеца пахло мокрой псиной, засохшей кровью, но больше всего — дерьмом. Именно этот густой запах — запах человеческого дерьма — стоял над полем боя. Герберт почувствовал его сразу же, спустившись с холма. Так, именно так, всегда воняла война.

   Провозившись с тяжелым трупом, чертыхаясь и злясь на себя, Герберт наконец перевернул его на спину. Весь перед пруссака, от сапог до шевелюры, был покрыт слоем плотной, жирной грязи, и даже лицо его в свете луны казалось черным, как у негров с американских плантаций. Превозмогая отвращение, Герберт натянул рукав куртки на ладонь и вытер лицо мертвеца. Рванул тугой стоячий воротник, освобождая подбородок.

   Теперь рот. Челюсти плотно сжаты. Пришлось тянуть обеими руками, но тщетно — пруссак умер со стиснутыми зубами. Герберт выругался и достал нож. Надежный именной нож, с которым он прошел всю войну.

   Уже кромсая окоченевшие губы, он понял, что старается зря. Изо рта мертвеца несло такой тухлятиной, что его самого чуть не вывернуло наизнанку. Уже ни на что не надеясь, он дорезал нижнюю губу и отбросил ее прочь. Перед ним лежал обезображенный кадавр, скалясь на луну кривыми рядами гнилых зубов.

   Герберту остро, почти невыносимо, захотелось закричать в полный голос, сунуть в горло грязные окровавленные пальцы и выблевать все — эту ночь, этот вечный страх, тычки капрала, прокисшую кормежку, вшивые одеяла, мозоли от лямок 60-фунтового ранца, недели маршей, грохот канонады, а особенно весь минувший день — от начала и до конца — день, который навсегда врежется в память плотным смрадом человеческого дерьма.

   Но он лишь стиснул челюсти — как тот безымянный пруссак, что сейчас лежал перед ним, — выдохнул, поднял голову и огляделся, ища глазами Эдварда. Почти полная луна давала достаточно света, и Герберт вдруг понял, что они тут не одни. По всему полю, то там, то тут, кто-то шевелился и двигался. Где-то даже мерцали фонари. Люди ходили между мертвецами, присаживались, шарили, искали и что-то закидывали в мешки и наплечные сумки. Отсюда, со склона холма, казалось, что поле битвы кишит трупными червями.

   Эдвард был недалеко, в полусотне ярдов. Он споро потрошил какого-то синемундирника, и, судя по всему, дела у него шли неплохо. Он не терял времени. Июньские ночи коротки.

   Герберт поднялся, обошел труп лошади с развороченным брюхом и наклонился над следующим мертвецом. Наученный горьким опытом, он сразу отогнул губы несчастного и внимательно рассмотрел зубы. Пара-тройка гнилых, но остальные на вид были в приличном состоянии. Можно браться за плоскогубцы.

   Эдварду было проще. Непонятно у кого и за какие деньги он раздобыл целый набор зубоврачебных щипцов — разных размеров для передних зубов, клыков и коренных. Выдирать ими было легко, если попрактиковаться, разумеется. Герберт же долго бродил по палаточному лагерю отребья, сопровождавшего армию, но разжился лишь небольшими плоскогубцами, за которые пришлось оставить грабительский залог в шесть шиллингов, почти истощивший его запасы наличности.

   — Герби, братишка, тебе нужна практика, — заявил Эдвард, увидев плоскогубцы. — Поймай Жужу и вырви у нее клыки.

   Жужа была блохастой псиной, увязавшейся за батальоном еще со дня высадки на континенте. Она, виляя хвостом, ходила от палатки к палатке, жрала как не в себя, но была неизменно худой, как скелет в анатомическом музее.

   Не то чтобы Герберт любил Жужу, но мысль экспериментировать над живой собакой была ему противна. Поворчав, Эдвард раздобыл пару дохлых упитанных крыс, каждая размером с кошку.

   — Вот тебе, на опыты.

   Рвать крысиные зубки плоскогубцами оказалось неожиданно легко. Главное было подцепить их неповоротливым инструментом, а дальше — пара движений — и зуб выскальзывал сам. Сейчас же, вытягивая человеческий резец, Герберт понял, что эксперимент с крысами был столь же бесполезен, как игры в войнушку — на настоящей войне.

   Первый зуб треснул и разломился. Герберт не стал сразу бросать его, а расшатал остатки и вытащил длинный бордовый корень, чтобы освободить доступ к соседним. Со следующим он осторожничал, долго возился, но в конце концов на его ладони оказался первый пригодный к продаже экземпляр. Герберт аккуратно положил его в холщовый мешочек и продолжил.

   Труднее всего оказалось справиться с большими коренными зубами. Просто так они не вылазили, сколько бы сил он ни прилагал. Для доступа к ним пришлось резать щеки и долго-долго ковырять десны, стесывая комочки кровавой плоти и расчищая все до кости.

   Это было противно, но Герберт предпочитал не думать об этом. Мертвым не больно.

   Труп с изуродованным лицом вернулся в грязь. Холщовый мешочек с добычей остался все таким же невесомым, однако, если тряхнуть, там уже что-то побрякивало. Сколько он потратил на это? Час? Герберт посмотрел на свои ладони, черные от глины, пепла и крови. Хотелось сполоснуть их, но ни ручья, ни лужицы. Лишь мусор, осколки, обрывки, трупы, трупы, трупы и вездесущая грязь. Ливень накануне битвы сделал свое дело.

   Он разогнулся, ища глазами товарища. Эдвард отошел еще на сотню ярдов и трудился над очередным французом. Даже издалека было видно, как споро шли у него дела — еще бы, с нормальными-то инструментами. Наверняка и зубов он добыл уже гораздо больше. Впрочем, Герберт не завидовал ему — в конце концов, если бы не Эдвард, сидел бы он сейчас вместе со всеми у костра, кутаясь во вшивое одеяло и слушая пьяную похвальбу тех, кому посчастливилось выжить. А здесь, на ночном поле, у него есть шанс. И упустить его нельзя.

   — Две гинеи, Герби! — Эдвард бережно развернул клочок бумаги, оказавшийся объявлением, вырезанным из газеты. — Читай сам! Вот тут. Пол Крисби, дантист, Лондон, Харли-стрит, бла-бла-бла… Вот здесь! Предлагает по две гинеи за каждый здоровый человеческий зуб! Две гинеи, Герби! За каждый! А сколько у нас этих зубов? Пара дюжин, верно? И у них тоже, — он указал на юг, в сторону французов.

   Сумма получалась гигантской. Герберт трижды перечитал объявление, ища подвоха, но черные буквы были сухи и конкретны. И пусть не по две гинеи, пусть по фунту, по десять шиллингов, да черт с ним, он и по пять бы с радостью отдал — все равно это было много. Очень много. Вся его служба в армии, все семь лет боли, страха, дерьма и смерти — все это стоило лишь двадцать три фунта, семнадцать шиллингов и шесть пенсов. Он запомнил сумму до пенни, и так же, до последнего пенни, выдал ее Амелии и крошке Элис, когда уходил из дома на армейский пункт сбора.

   И сейчас, всего за одну лунную ночь, он мог заработать больше, чем за все семь лет войны. Герберт тряхнул головой, отгоняя мысли, и склонился к следующему трупу. Июньские ночи коротки. А мертвым не больно.

   
На ложбинку, заполненную телами в три слоя, он набрел уже под утро, когда глаза саднило от зверского недосыпа, пальцы сводило судорогой, а мешочек с драгоценной добычей обрел приятный вес. Всю ночь Герберт избегал вырезать зубы у трупов в красной форме, ведь именно они сражались с ним бок о бок минувшим днем, однако у самого края ложбинки мелькнул, как показалось, красный офицерский мундир.

   Офицеры. Именно об их зубах Эдвард мечтал как о самой ценной добыче. Они-то не грызли сухари и не давились солониной на марше, как солдаты. У них были отдельные повара, меню и не меньше трех приемов здоровой пищи по расписанию.

   Герберт приблизился к трупу. Да, он не ошибся. Сквозь грязь можно было разглядеть дорогое красное сукно, темно-синие обшлага, позолоченные петлицы и даже золотой лампас на плотных серых панталонах. Майор, не меньше. А то и полковник.

   Ну что ж, он и будет последним в эту ночь.

   Нож привычным движением скользнул в руку. Губы оказались плотными и мясистыми, настолько, что из них даже брызнула кровь. Герберт поморщился, откромсал нижнюю губу и разрезал щеку, чтобы сразу получить доступ ко всей челюсти.

   Зубы и впрямь были великолепные — чистые, ровные, цвета благородной слоновой кости. Он невольно залюбовался ими, однако тут же одернул себя — небо уже светлело, и любое промедление становилось все более опасным. Уже привычными движениями Герберт один за другим расшатал плоскогубцами и вытащил передние зубы, потом вынул клыки и приступил к самому тяжелому — коренным зубам. Пусть туго, но почти все они вышли, и лишь под конец дело застопорилось.

   Вполголоса шипя проклятия и поминутно оглядываясь на розовеющий горизонт, Герберт пытался вызволить зубы из окровавленного офицерского рта. Вдобавок ко всему нож, исправно служивший ему всю ночь, окончательно затупился и скорее не резал, а мял и продавливал десны, оставляя рваные кровоточащие трещины. Отчаявшись, он решил использовать нож как стамеску, приставив его к корню зуба и сильно ударив кулаком по рукояти.

   В этот момент труп издал протяжный стон.

   Герберт застыл, промороженный этим звуком до костей. Офицер дернулся и еще раз слабо, жалобно застонал.

   Мертвым не больно. Он повторял это всю ночь. А как насчет живых?

   Офицер приходил в себя. Он поскреб по грязи ногой, сжал пальцы в кулак, наморщил лоб и снова застонал, но уже громко, отчетливо и с неизбывной тоскливой мукой. А потом вдруг открыл глаза.

   И ровно в это мгновение Герберт узнал его. Несмотря на сумерки, грязь и искромсанное лицо. Глаза — эти бледно-синие глаза, холодные настолько, что в них будто плавают льдинки. Полковник Уолтер Мортон. Второй батальон 69-го пехотного полка. Его, Герберта, полка.

   Полковник уставился на Герберта, попытался что-то сказать, но вместо слов изо рта выплеснулся сгусток кровавых ошметок. Не до конца отрезанная нижняя губа повисла на подбородке. Герберт отпрянул, но Мортон цепко схватил его за руку.

   Грязь. Жирная бельгийская грязь второй раз спасла его. И если днем она остановила французские пушки, то сейчас благодаря ей Герберту удалось выскользнуть из захвата полковника. Не оглядываясь и уже не таясь, он бросился наутек.

   
Герберт Освальд. «Г» и «О». Именно эти инициалы он вырезал на ноже еще в Англии. Нож должен быть приметным — на случай, если потеряешь или украдут. «Г» и «О» красовались на ноже, лежащем на столе у капитана Стоуна. А капитан Стоун занимался расследованиями всех инцидентов в полку и был чертовски внимателен к деталям.

   Когда Герберт обнаружил потерю ножа, у него еще теплилась надежда, что он обронил его по пути. Что нож где-то глубоко в бельгийской грязи. Или что полковника Мортона не найдут. По крайней мере, живым.

   Но Мортона нашли. И когда его нашли, он был в сознании, а в руке сжимал нож — тот нож, которым изуродовали его лицо.

   Про то, что у капитана Стоуна нож с его инициалами, его нож, Герберту рассказал Эдвард. Рассказал вполголоса, задыхаясь от волнения, быстрого шага и какой-то смутной радости. Радости, которая часто бывает на войне, — глубинной и неловкой радости оттого, что беда случилась не с тобой. И тут же, переведя дух, выдал совет:

   — Бежать.

   И после, вглядевшись в лицо Герберта, добавил:

   — Ты же сам все понимаешь. Если бы это был кто угодно, но не полковник Мортон…

   Эту фразу Герберт и сам катал под языком все утро, катал, как кусок жилистого мяса, оставшегося во рту после еды. Если бы это был не полковник Мортон…

   О Мортоне ходили разные слухи. Поговаривали, что его судили в Вест-Индии за издевательства над рабами на плантациях, но тот суд так ничем и не закончился. Потом он якобы сидел в знаменитой Флитской тюрьме за истязания пленных, однако недолго — Короне понадобились опытные офицеры, едва на континенте вновь заполыхала война. В испанской кампании он, как говорили, запарывал солдат до смерти. И даже здесь, в Бельгии, рассказывали, как Мортон заставил выдать провинившемуся пехотинцу ровно триста плетей, и, хотя тот потерял сознание уже после второй дюжины, полковник лично приводил его в чувство и командовал продолжать наказание, содрав с несчастного всю кожу от затылка до ягодиц.

   Никто, ни один солдат, сержант или офицер, не хотел попасть под прицел ледяных глаз полковника. И хотя Герберт ни разу не заслужил внимание Мортона, он прекрасно понимал, что чувствует кролик при виде удава.

   А теперь он, Герберт, оказался тем самым, кто изуродовал лицо полковника и вырезал ему зубы. Его нож стал уликой. И сколько у него осталось времени до того, как Стоун опознает и найдет хозяина этого приметного ножа — час, два?

   Эдвард был прав. Бежать.

   С дезертирами на этой войне обходились просто — их расстреливали. Но лучше честно и быстро умереть от пули перед строем, чем… Об этом Герберт предпочитал даже не думать.

   Он быстро, стараясь занять делом трясущиеся руки, перебрал пожитки. Ружье, конечно, придется оставить. Как и ранец — с ним он даже не выйдет из лагеря, часовые сразу заподозрят побег. Форма приметна, но с этим пока ничего не поделать. И жаль, чертовски жаль, что им запретили отращивать усы и бороду — их можно было бы сбрить и тем самым резко поменять внешность.

   — Герберт Освальд! — раздалось над самым ухом. — Есть здесь такой?

   Герберт почувствовал, что мир сейчас поплывет под ногами. Он-то надеялся на час или два… Оглянувшись на голос, он споткнулся о взгляд Эдварда. Тот сделал большие глаза, мотнул головой в сторону. И тут же откликнулся:

   — А кто спрашивает?

   Посыльным оказался смутно знакомый коротышка, мелькавший при штабе полка. Он повернулся к Эдварду и ответил:

   — Капитан Стоун приказал явиться. Немедленно. Это ты Освальд?

   Эдвард медлил, давая товарищу время. И Герберт, хватаясь за шанс, деревянно встал и с фальшивой неторопливостью пошел прочь. Сердце прыгало и гнало припустить бегом, но он сдержался. И не оборачиваться, ни в коем разе не обернуться, хотя затылок горел, будто его жгло солнце.

   А там, сзади, Эдвард выдерживал паузу, сколько мог. И медленно выговаривая слова, произнес:

   — О-о-о-освальд? Не-е-ет. Это не я, конечно.

   — А где Освальд? — В голосе посыльного прорезалось раздражение.

   Дальше Герберт уже не слушал. Стараясь не ускорять шаг, он прошел мимо караульных по протоптанной тропинке, по которой здесь ходили «до ветру». И лишь оставшись один, резко поменял направление и вломился в кусты.

   Бежать. Он и вправду бежал, сколько мог. Потом задыхался, переходил на быстрый шаг, шел десяток-другой ярдов — и вновь припускал, истекая потом, до хрипа, до судорог, до звона в ушах.

   Спустя мили и мили, когда силы иссякли окончательно, а паника немного улеглась, он заполз под ствол поваленного дерева, закопался под прошлогодние листья и лежал там долго-долго, пока дыхание не выровнялось, а мысли не обрели упорядоченность.

   Итак, он дезертир. По горькой иронии, дезертир из победившей армии, одержавшей верх в решающей и, скорее всего, последней битве. У него с собой ни припасов, ни денег, ни оружия. Есть лишь мешочек с теми самыми злосчастными зубами мертвецов, из-за которых он и оказался в столь бедственном положении. Мешочек, который может стоить целое состояние, но совершенно бесполезный здесь, на континенте, в чужой стране.

   Надо понять, где он находится. Из лагеря он побежал примерно на юго-восток, чтобы укрыться в лесах. Значит, сейчас он скорее на территории французов, а значит, перво-наперво нужно избавиться от красного мундира. Переодеться, добыть еды, добраться до моря и вернуться на родину. Туда, где ждут Амелия и крошка Элис.

   Сейчас, при свете дня, двигаться опасно. Ночью будет проще. Надо выждать. Собраться с силами. Поспать, наконец. И хотя что-то животное внутри него толкало вскочить и бежать дальше, прочь от Мортона, лагеря и союзной армии, но усилием воли Герберт заставил себя не двигаться. Замереть. И уснуть.

   
Несколько следующих дней слились для него в одну бесконечную ночь. К утру он находил очередное убежище — в крестьянских сараях, опустевших фермах, на сеновалах или в лесах, а в темноте продолжал путь. Еды было мало, но она была — война задела этот край, перепугав жителей и согнав многих с насиженных мест, однако не разорила его. Раздобыть крестьянскую одежду тоже оказалось несложно. Он нашел старую шляпу, почти скрывшую его лицо, и надеялся, что отрастающая щетина изменит его до неузнаваемости.

   Спустя неделю он увидел за холмами зарево и решил осторожно приблизиться и посмотреть, что там происходит. Это могло быть опасно, но неизвестность казалась еще большим злом.

   Герберт укрылся в высокой пшенице, вымахавшей здесь фута на три, и подполз к краю поля, за которым простиралась широкая полоса вытоптанной и искореженной земли. По ней ходили крестьяне в платках, закрывавших носы, и медленно волочили трупы, собирая их в огромные груды. Туда же скидывали и куски тел — оторванные руки и ноги, головы и что-то, в чем уже невозможно было опознать ничего, кроме гнилого мяса. Дюжина селян, пыхтя и отдуваясь, тащили дохлую лошадь — все к той же куче. Мертвецы были раздеты догола, и, скорее всего, уже давно. Ничего ценного у них не осталось.

   Эта груда мертвечины была не единственной. За ней, дальше и дальше, насколько хватало глаз, высились такие же. Самые дальние смердели вонючим дымом, а те, что поближе, пылали гигантскими погребальными кострами. Они горели ровно и долго, как толстые сальные свечи, вот только питал их огонь человеческий жир, вытапливаемый из трупов.

   Герберта передернуло. Он уселся в переплетение пшеничных стеблей и попытался сообразить, что за заварушка здесь была. Похоже, он сильно отклонился к югу и попал к Линьи, где за день до решающей битвы Наполеон схватился с пруссаками, которых так ждал герцог. И если это так, то стоит обойти поле по широкой дуге и повернуть на запад — к побережью, к морю, к надежде выжить и вернуться домой.

   В тот вечер он впервые подумал об этом всерьез. О том, что может спастись. Снова увидеть дом посреди зеленых хэмпширских лугов. Обнять Амелию, услышать смех Элис.

   Он оборвал свои мысли. Сначала нужно добраться до него, этого побережья.

   
Из порта Кале ежедневно отправлялись десятки кораблей и лодок разного размера и калибра — и грузные торговые шхуны, напоминающие обожравшихся мертвечины воронов, и поджарые ост-индские 30-пушечники с хищными ястребиными силуэтами, и похожие на шустрых воробьев однопарусные лодки.

   На них-то и рассчитывал Герберт, когда, озираясь, шел от пирса к пирсу, надеясь, что никто не опознает вдруг в потрепанном крестьянине, заросшем густой бородой, дезертира из победоносной армии самого герцога Веллингтона.

   Впрочем, все дезертиры похожи — это Герберт понял на собственной шкуре. После Линьи и Шарлеруа он двинулся на запад, в сторону Лилля. И по пути прибился к группе таких же, как он, солдат, по разным причинам покинувших свои армии. Там были и австрийцы, и русские, и пруссаки, и голландцы, и французы. Враги на поле боя, еще недавно убивавшие друг друга, теперь они вместе искали еду, прятались на брошенных фермах и строили планы.

   Это было неплохое время. Герберт успокоился и перестал слышать дробный перестук пульса в голове, толкающий бежать без оглядки. Но успокоились и местные жители — война закончилась, и они понемногу стали возвращаться в брошенные дома и деревни. Шайке дезертиров, каждому из них, пришлось делать выбор.

   Все звучало чертовски убедительно — сдаваться властям нельзя, прятаться уже негде, значит, надо выбрать пару-тройку одиноко стоящих ферм, ограбить их, разделить добычу — а уж после разбредаться, каждый в сторону дома. Единственное препятствие — владельцы этих самых ферм. Им была уготована незавидная участь.

   Герберт не стал спорить, возражать или убеждать кого-либо. Для себя он все решил — одно дело убивать на войне, а совсем другое — вот так. Вечером он хотел незаметно улизнуть от остальных, но два дюжих австрийца, Франц и Никлас, встали у него на пути.

   — Вход бесплатный, выход — нет, — протараторил Франц скороговоркой.

   Никлас, всегда молчаливый, просто показал рукоять ножа в рукаве.

   — Сколько? — спросил Герберт.

   — Половину всего, что у тебя есть, — быстро ответил Франц.

   — Каждому, — вдруг добавил Никлас и растянул рот в гаденькой ухмылочке.

   Они забрали деньги, но это было не страшно. Главную ценность Герберт спрятал хорошо и никому не показывал. Мешочек с зубами ждал своего часа.

   В одиночку Герберт смог добраться до Артуа, где его застали холода, предвещающие близкую зиму. Походив по деревням, он нанялся работником к зажиточному землевладельцу. Оказалось, что Наполеоновские войны выкосили мужское население — кто ушел волонтером, кто рекрутом, но мало кто вернулся. Так что здоровый мужчина, готовый на любую работу, пришелся очень кстати, а к его ломаному французскому привыкли быстро и лишних вопросов не задавали.

   К весне, когда дороги просохли, он скопил немного денег и разузнал прямой путь до Кале — того самого порта, в котором он сошел на землю Франции. Оттуда до родных берегов было всего пару десятков миль. Найти капитана, который согласится перевезти его в Англию за пару монет, труда, как он полагал, не составит…

   Герберт отвлекся от воспоминаний. Только здесь, в порту, он понял, что планы оказались слишком радужными. Гроши, с таким трудом заработанные на ферме, не заинтересовали никого ни с больших, ни со средних кораблей. На континенте все еще находились крупные оккупационные армии союзников, а значит, торговля шла как никогда бойко — припасы требовались всем. Третий день он методично обходил пирсы, а по ночам кормил клопов в убогой комнатушке, стоимость которой еще более облегчала его кошелек.

   Отчаявшись, он пошел в дальний конец гавани — туда, где швартовались однопарусные лодки. Глядя на них, он не был уверен, что хотя бы одна доберется до Дувра. Но выбирать не приходилось.

   Впрочем, на сей раз ему повезло. Потершись среди владельцев лодок — больше в ближайшем кабаке, чем на пирсе, — он сошелся с Томасом, англичанином из Фолкстона, занимавшимся мелкой торговлей через пролив. Тот согласился перевезти соотечественника на другой берег, однако запросил за это плату. Герберт взывал к человеколюбию и напоминал, что Томас не понесет никаких затрат на его перевозку, а тот хотел двадцать франков серебром. После яростной торговли сошлись на двух с половиной, еще четверть франка ушло на то, чтобы скрепить сделку выпивкой.

   После второй кружки эля Томас потребовал вперед половину суммы. Герберт отказался. Тот помолчал, поглядел на него мутными и белесыми, как у рыбы, глазами, ярко выделявшимися на покрасневшем лице, разъеденном оспинами, и ударил кулаком по столу:

   — Спасибо за выпивку, друг, но сделка отменяется.

   Герберт посмотрел на него, пытаясь понять, не шутка ли это. Нет, тот был не пьян и говорил совершенно всерьез. Тогда он молча достал серебряный кругляш, вложил его в ладонь Томаса и крепко сжал его пальцы.

   — Один франк, мой друг. Один чертов франк. И не дай бог, я приду на пирс и не увижу там твоей посудины. Фолкстон — городок маленький. И не смотри на мою бороду, я вовсе не крестьянин. Я и под Ватерлоо грязь месил, и убивать умею, если что.

   В рыбьих глазах капитана появилось какое-то новое выражение.

   — Отплываем в шесть утра, — сухо сказал он. — Сразу после восхода. Опоздаешь — я не виноват.

   
Герберт встал в пять. Споро собрался и спустился вниз, расплатиться за комнату. Сонный помощник хозяина меланхолично оттирал столы от следов ночной попойки. С улицы доносился шум и пьяные крики.

   — Кто это так спозаранку? — поинтересовался Герберт, отсчитывая медяки.

   — Англичане. — Парень сплюнул прямо на стол и сразу же вытер тряпкой. — Вчера очередной батальон прибыл для отправки обратно. Ну и ходят по заведениям, якобы ищут дезертиров. А на самом деле устраивают драки и требуют бесплатной выпивки. Победители, чтоб их…

   И он добавил виртуозное французское ругательство, в котором было слишком много незнакомых слов. А Герберт насторожился. Полузабытое ощущение зверя, за которым идет погоня, вновь всколыхнулось где-то в животе.

   Он вышел на улицу и, косясь по сторонам, пошел к Западной гавани, где стояла лодка Томаса. Едва показался пирс, он остановился. Живот мучительно сжался, а в висках громко, как копыта на мостовой, застучала кровь.

   Томас был не один. С ним разговаривали двое военных в до боли знакомых красных мундирах. Один, в более цветастой форме, похож на адъютанта. Второй тоже непрост — холеный, лощеный, явно штабной. Они слушали Томаса молча и внимательно, не перебивая. Тот же заливался соловьем и яростно жестикулировал.

   Стук в висках превратился в набат. Герберт решил потихоньку ретироваться в переулки между крепостью и гаванью, но в этот момент Томас вдруг нащупал взглядом его лицо. Он вытянул руку. Военные синхронно развернулись в сторону Герберта, и он, не помня себя, рванулся прочь.

   Замелькали улочки и дома. Лавки, булочник, раскладывающий товар на дощатом лотке, зашторенные бордели, чистильщик обуви на постаменте, темные кабаки, собаки, роющиеся в выгребной яме. Герберт не оглядывался. Он знал, что у него фора. Что сейчас, еще чуть-чуть — и он затеряется здесь, переведет дыхание, и тогда…

   Он свернул за угол, потом еще раз, пропетлял по задним дворам, выскочил в очередной переулок — и со всего маху врезался в военного в красном мундире. Тот цепко схватил его за рукав.

   Сердце, до этого мига бившееся как воробьиные крылья, вдруг замерло.

   — Грязный французский бродяга! — заорал военный на чистейшем кокни Восточного Лондона. — Он чуть не сшиб меня!

   — Да брось его, Бен! Идем искать баб!

   Хватка лондонца ослабла. Как и ноги Герберта — только сейчас он осознал, что его схватили не преследователи с пирса, а всего лишь бузотеры, что искали приключений на улицах Кале.

   Он высвободил руку и, опустив голову, молча пошел прочь. Англичане сразу же забыли о нем, обсуждая, где бы отыскать бордель и что они сделают, найдя его. А Герберт вдруг увидел, что он рядом с таверной, где снимал комнату. Недолго думая, он зашел внутрь.

   — Еще одну ночь. — Он кинул на стойку франк, так и не доставшийся Томасу.

   Парень, все еще протиравший столы, кивнул на ключи. Они лежали там же, где Герберт их оставил. Каких-то полчаса назад.

   
Из города он ушел ночью. Денег почти не осталось, и Герберт ругал себя последними словами за то, что вообще приперся в Кале — главный перевалочный пункт английской армии на континенте. В тридцати милях на юго-западе лежал Булонь-сюр-Мер, торговый и рыболовный город, не интересный военным. Вот туда-то и надо было сразу направляться.

   До Булони он добрался без приключений, а там, в порту, в первый же день сговорился с капитаном торгового судна. Они шли на юго-запад через Гавр и Шербур аж до самого Бреста, там перегружались и возвращались в Англию. В команде был недобор, и Герберт вспомнил, что в юности долгие годы ходил с отцом на двухмачтовом рыболовном траулере.

   После короткой беседы они с капитаном ударили по рукам, и Герберт получил не только возможность попасть в Англию и бесплатную кормежку, но и жалованье в восемь пенсов в день. На фоне такой удачи казалось несущественным, что родные берега, такие близкие здесь, в самом узком месте Ла-Манша, он увидит нескоро.

   Это не страшно. Амелия и малышка Элис подождут еще чуть-чуть. Осталось немного.

   Конечным пунктом судна был Лондон. Герберт мог бы сойти раньше — в Саутгемптоне или Портсмуте, откуда было рукой подать до дома. Но рядом с сердцем он хранил мешочек с чужими зубами. Мешочек, который сделает его богатым. А лучшую цену дадут только в одном месте. В Лондоне.

   
Лондон всегда представлялся Герберту чем-то величественным, монументальным и возвышенным. Как-никак, столица империи и центр всего цивилизованного мира. Реальность оказалась иной.

   Он вспомнил осаду Сьюдад-Родриго и подвал в старом здании больницы, куда они ворвались во время штурма. В тот подвал французы сносили больных и раненых, чтобы, если осада будет снята, запустить к ним врачей. Но осада шла две недели, и ни один доктор так и не добрался до этих больных. Зато к ним проникли крысы. Герберт до сих пор помнил эту картину — сотни, тысячи серых тварей, обгрызающих человеческие трупы. Шуршание, писк, короткие яростные драки — и постоянное, непрерывное движение.

   Он смотрел на сутолоку лондонских улиц — и перед глазами вставал тот подвал. Портовые кварталы, да и весь Ист-Энд, заполняли одинаковые серые люди, не останавливающиеся ни на мгновение. Крики возниц, телеги и фургоны, пробирающиеся сквозь толпу, грязь и вонь, — нет, это был не тот Лондон, что мнился ему раньше.

   В фешенебельном Вест-Энде, впрочем, все было уже не так плохо. Публика почище, коляски побогаче, да и мостовые здесь явно мели. Герберт долго выспрашивал, где находится Харли-стрит, о которой он читал в газетном объявлении Эдварда, но прохожие либо пожимали плечами, либо вовсе не замечали его. Наконец один благообразный господин в модной шляпе сжалился над ним и объяснил дорогу.

   — Никак врача ищете? — спросил он под конец.

   — Да… Дантиста.

   — О, там их много, — улыбнулся незнакомец и приподнял шляпу, прощаясь.

   Харли-стрит оказалась почти на окраине Лондона. Она упиралась в какой-то пригородный парк и походила больше на улочку в каком-нибудь благообразном небольшом городке — невысокие таунхаусы с клумбами, задние дворики с яблонями и вишнями, булыжная мостовая. Но одна особенность Харли-стрит сразу бросалась в глаза. Вывески.

   Вывески были повсюду. «Избавим от зубной боли», «Сертифицированный дантист», «Бесплатные консультации», «Вернем улыбку за один день». И, конечно, «Зубы Ватерлоо». Эта фраза была повсюду, на всех вывесках, она повторялась разными буквами, наклонами и цветами.

   Герберт читал и не верил глазам. Ватерлоо, сбор зубов на поле битвы — все это ему казалось постыдным и интимным. Тайной, шансом, доступным немногим. А здесь его болезненный секрет напечатан шрифтом по стенам.

   «Пол Крисби, дантист» — гласила изящная вывеска, одновременно скромная и дорогая. Герберт дернул ручку дверного звонка.

   Доктор Крисби, вооружившись лупой и пинцетом, перебирал сокровища из холщового мешочка. Он ловко делил их на три кучки, следуя какой-то сложной логике, которую Герберт и не тщился понять. Наконец он закончил манипуляции и вынес вердикт.

   — Эти, — он указал на среднюю кучку, — я возьму по шиллингу. Вот эти, — пинцет уперся в самую маленькую, — по два за штуку.

   — Два фунта?

   — Нет, — улыбнулся Крисби. — По два шиллинга, разумеется.

   — А эти? — Герберт с надеждой кивнул на самую большую кучку.

   — Эти не возьму. Некондиция, увы. Для протезов они не годятся. Можете выбросить.

   — Но как же…

   У Герберта перехватило дыхание. Мечты о богатстве развеивались как дым.

   Крисби смотрел вопросительно и вежливо, ожидая продолжения.

   — Объявление… — прошептал Герберт. — Это же ваше объявление было в газете? Пол Крисби, дантист, Харли-стрит… Все верно? Две гинеи… Там было сказано: две гинеи!

   Доктор мягко улыбнулся. Достал бархатную тряпочку и принялся протирать лупу.

   — Вы опоздали, мой друг. Столько платили до войны, когда здоровые зубы были редкостью и добывали их у свежих покойников, а их в мирное время, как вы понимаете, немного. А сейчас, после баталий на континенте, в Лондон хлынули потоки отличных зубов на любой вкус. Вы видели эти вывески снаружи? «Зубы Ватерлоо» — так их называют.

   Герберт слушал вежливый голос врача, а перед глазами все плыло. Он пытался сосчитать, сколько ему предлагают за весь мешочек, и никак не мог сложить числа. Но в любом случае этого было мало, крайне мало. И ради этого он рисковал? Рвал зубы у покойников? Дезертировал? Пробирался через чужую страну? Черт возьми, похоже, что Франц и Никлас тогда забрали у него больше денег, чем он заработает на зубах!

   Разве только… Зубы полковника Мортона хранились у него отдельно, аккуратно рассортированные и завернутые в чистую тряпочку.

   — Мистер… — прервал он доктора, — скажите, а бывают зубы, за которые вы платите больше?

   — Конечно, — с готовностью откликнулся Крисби. — Иногда приносят великолепные экземпляры. Хорошие, здоровые, аристократические зубы ценятся куда дороже. Особенно если комплектом.

   — Сколько?

   — Надо поглядеть. Все индивидуально, понимаете ли. И еще — есть ли заказчик. Скажем, у меня сейчас есть заказ на дорогой протез из качественных офицерских зубов — комплект резцов, клыков, премоляров и частично моляров. У вас еще есть что-то, чего вы не показали?

   Герберт колебался. Зубы Мортона были при нем. Но что-то смущало его. Как будто врач лез в самое больное и постыдное. Или не в этом дело?

   — Есть, — глухо ответил он. — Но… Но не здесь… Мне надо забрать, принести…

   — Офицерские зубы? Комплект?

   — Да…

   — Было бы любопытно взглянуть. Возможно, я предложу вам хорошую цену.

   — Завтра. В это же время.

   — Отлично, буду ждать. Эти оставляете? Мой ассистент вас рассчитает.

   
Во рту была горечь. Он сидел в пабе и спускал полученные деньги на горький джин. Мысли текли медленно, тянулись как гной из воспалившейся раны.

   Надо возвращаться. Домой, теперь уж домой. Обнять Амелию. Поднять на руки крошку Элис. Она выросла, должно быть. Узнает ли отца?

   Зубы жалко. Нет, не так. Жалко, что мечты о богатстве обернулись прахом. Но сам виноват. Поверил дурной сказке.

   И тот сверток, с зубами полковника Мортона, тоже надо отдать. Зачем они ему? Здесь хоть какую-то цену дадут. Хоть какую-то.

   Он уже жалел, что сразу не продал все. Ждать еще день, ночевать в Лондоне — а ведь он мог уже двигаться к дому. К Амелии. К Элис.

   Мысли шли по кругу. Мысли путались. Джин горчил.

   
На сей раз он быстро нашел и улицу, и дом доктора Крисби. Тот развернул тряпочку с зубами, потянулся к лупе и долго, придирчиво изучал добычу. Наконец он откинулся в кресле.

   — Поразительно. Идеальное совпадение. Я дам вам хорошие деньги, мой друг.

   Герберт мучился похмельем, но какая-то нотка в голосе доктора заставила его насторожиться. Что-то фальшивое было в его словах. Что-то странное в том долгом взгляде, которым он рассматривал бывшего пехотинца.

   — Подождите немного, — сказал Крисби, вставая. — Я скоро вернусь. Тогда и о цене условимся.

   Он вышел, плотно затворив дверь. В кабинете было тихо, лишь стучали часы — уютно, умиротворяюще. Но Герберту вдруг показалось, что этот стук у него внутри. Что снова в висках стучит кровь.

   Не в силах больше сидеть, он вскочил, нервно прошагал от стены к стене, подошел к окну. Из кабинета Крисби была видна вся улица. И по ней, этой улице, быстрым шагом подходили к дому доктора двое в красных мундирах — один в цветастой форме адъютанта, а второй — лощеный, явно штабной.

   В ушах загремел набат. Герберт заметался по кабинету как пойманная белка. Там, внизу, прозвенел дверной колокольчик. Голоса. Шаги на лестнице — тяжелые, армейские.

   Герберт распахнул окно. Второй этаж — пустяки. Он метнулся к столику, схватил тряпку с зубами, сунул за пазуху. Голоса уже рядом. Дрогнула дверная ручка.

   Полет показался долгим. Жестко ударила мостовая — бедро, колено. Проклятье. Он вскочил. Больно, но цел. Теперь — вперед. Только вперед.

   И не оглядываться.

   
Здесь все осталось таким же, как он запомнил. Почти все. Разве что известка на стенах потемнела да кое-где пора было менять черепицу. Вот забор обветшал, да и не крашен был уже давно — от темно-зеленой краски, которую он сам когда-то покупал и замешивал, остались лишь лохмотья.

   Герберт шагал к дому и невольно оценивал все хозяйским взглядом. Примерялся — как тут мои женщины без меня, справляются ли? По всему выходило, что справляются, но, конечно, не процветают.

   Он подошел к двери. Не заперто. На душе сразу стало светлей — кто-то дома. Сколько раз он предвкушал это встречу, сколько думал о ней и видел во сне! Губы сами собой раздвинулись в улыбке — непривычной, как башмаки, которые давно не носил и вот надел снова.

   Дверь открылась со знакомым скрипом. Герберт шагнул за порог и замер. Что-то было не так. Точнее, все было не так.

   Свет, тепло, уют, запах еды, радостные лица жены и дочки — вот то, что он ожидал. Но в доме было темно и сыро. Несло плесенью. Как будто здесь никто не жил.

   Герберт стоял и озирался. Вдруг сбоку ему почудилось движение — и он среагировал мгновенно, повернулся, сгруппировался, напружинил колени. Готовый защищаться, ударить или бежать. Из полумрака выплыло лицо Амелии — и у него отлегло.

   Он раскрыл руки, принимая жену в объятия. И вновь — вместо живого, мягкого и теплого он как будто обхватил руками труп. Мерзлый, задеревеневший труп.

   Он усадил жену. Зажег лампу. И уже на свету рассмотрел ее лицо. Словно бы застывшее маской, неживое, с выплаканными досуха глазами и черной трещиной рта.

   — Что случилось? — спросил он.

   — Случилось, — эхом прошелестела она.

   И едва она раскрыла рот, он увидел. Увидел разорванные губы и голые искалеченные десны. Увидел — и начал догадываться.

   Хотелось зажмуриться. И ничего не понимать.

   — Что с тобой сделали? Кто? — спросил он.

   Амелия молчала. Ее глаза словно блуждали в тумане.

   Он ведь и так знал, кто. И, похоже, знал, что именно они сделали с его женой. Оставался лишь один вопрос, действительно важный:

   — Где Элис?

   Она молчала еще несколько мгновений, но все-таки не выдержала. Лицо сморщилось, плечи затряслись в рыданиях. Слез не осталось. Слез не осталось давно.

   Амелия достала листок, положила его на стол и подтолкнула к Герберту. Тот взял и расправил его. Дорогая бумага. Незнакомый изящный почерк. Адрес. Где-то в Саутгемптоне. Недалеко. Пешком — день пути, не больше.

   Он хорошо помнил, кто был из Саутгемптона. Полковник Мортон.

   — Она ему не нужна, Герберт. Они так и сказали. Сказали, ему нужен ты.

   Герберт почувствовал, как плечи наливаются тяжестью, как будто сверху на него наваливался огромный невидимый камень.

   — Ему нужен ты. Они сказали, ты что-то забрал у него. Украл…

   Ее голос шелестел. Слова выходили неуклюжими, как будто она разучилась говорить. Но она спешила, торопилась сказать. Сказать все, чтобы тяжесть на плечах Герберта стала нестерпимой.

   — Они ждут тебя. Он ждет тебя. Сказали — придет Герберт Освальд, придет сам, принесет то, что забрал, — и они вернут мою девочку. Вернут Элис. Вернут, понимаешь?

   Она наклонилась, заглянула ему в лицо, снизу вверх, с надеждой, с мольбой. Он вдруг заметил, как постарело ее лицо, как на лбу поселились морщины, под глазами залегла тьма, а волосы будто припорошило солью.

   Он закрыл лицо руками. Зажмурился наконец. И глухо сказал:

   — Я пойду туда. Завтра с утра.

   
Атлантика была неспокойна. Огромные свинцовые волны катили угрюмо и непреклонно, лишь слегка морщась от едкого дождика, зарядившего на неделю. Мокрый гафель подрагивал от порывов ветра, надувающего трисель, его пошатывало в стороны, отчего весь двухмачтовый доггер рыскал, как гончий пес, мечущийся между двумя тропинками.

   Герберт сидел на баке, подставив лицо ветру и брызгам. Надо было спуститься в трюм, насквозь пропахший рыбьими кишками, но он устал настолько, что не мог и пошевелиться. Гудели ноги после вахты, саднило ладони, покрытые многолетними мозолями от грубых траловых канатов, но в голове зияла восхитительная пустота — та, что приходит лишь после пятой кружки джина или по окончании тяжелой смены.

   Рядом плюхнулся еще один матрос. Эту вахту они отработали вместе — хороший напарник, надежный, крепкий, жилистый. Только вот имени его Герберт так и не узнал. И не хотел знать.

   Матрос тоже посмотрел на гафель, качнул головой.

   — Эва как рыскает, — сказал он, обращаясь как бы к Герберту и вроде бы ни к кому. — Как француз под Ватерлоо.

   Герберт поморщился. Слишком болезненно отозвалось в нем это слово.

   — Да что ты можешь знать про Ватерлоо, — пробормотал он.

   Но у напарника оказался хороший слух.

   — Был я там. — Он сплюнул под ноги. — Шестьдесят девятый пехотный полк.

   — Шестьдесят девятый? — удивился Герберт. — А батальон?

   — Второй, — весело ответил матрос. И глянул иначе, с интересом. — А что? Только не говори, что ты тоже…

   Герберт промолчал, стиснув зубы. Но парень не унимался.

   — Нет, серьезно? Ты там тоже был? У генерала Кайлера? Полковника Мортона?

   Герберта словно тряхануло от этого имени. Имени, которое он тщетно пытался забыть все последние годы. Долгие-долгие годы джина, рыболовных доггеров и пустоты.

   Тщетно. Он все помнил. Помнил и то утро, когда он ушел из дома, от Амелии, ставшей мерзлой и чужой, ушел, неся на плечах гигантскую тяжесть, а в сумке — проклятые полковничьи зубы. Ушел, чтобы принять муки, но избавить от них крошку Элис.

   Он ведь вправду хотел этого. Он решился. Но в Кошеме, на развилке дороги на Саутгемптон, он пошел влево — к близкому Портсмуту. В кармане звенели монеты — те самые, что остались от зубов, проданных в Лондоне. И было жалко, что они пропадут. Да и напиться тоже нужно было. Все-таки в последний раз в жизни — Герберт не строил иллюзий, что уйдет от Мортона живым.

   Там, в знакомых портовых кабаках, он спустил все деньги. И там же, в пьяном забытье, сам не понял, как нанялся матросом на судно.

   Потом был Бристоль. Был Ливерпуль. Был Дублин, Белфаст и Голуэй. В каждом порту, едва получив жалованье за рейс, он напивался до беспамятства. Он пытался забыть. Пытался не думать ни о чем. И в эти короткие блаженные часы, часы после пятой кружки джина, ему это удавалось. А все остальное оказывалось платой. К которой он был готов.

   Здесь, в Ирландии, он чувствовал себя на краю света. Рыбацкая деревня Портмаги, неуютные скалистые острова Скеллиги — и огромная атлантическая пустота за ними. Здесь, хотя бы здесь, посреди свинцовых океанских валов, позволено ли ему будет забыть о Мортоне?

   Нет.

   Напарник, обрадованный однополчанину, болтал без умолку. Резал как ржавой пилой по живому.

   — Ты помнишь Мортона? Ну, полковника Мортона? Его ведь тогда здорово потрепало на Ватерлоо. Контузило, разворотило всю челюсть. Он после этого и двинулся, слышал? Десять лет ищет какого-то дезертира. Людей, говорят, по всему королевству разослал. Награду объявил, куча денег! Не слышал? Как же его, этого дезертира-то… О, вспомнил! Освальд! Герберт Освальд, не слышал?

   Герберт молчал. И матрос, не видя реакции, тоже понемногу утих.

   — Ну ладно, — сказал он, — увидимся еще. Нам, однополчанам, надо вместе держаться, верно? Военное братство — оно ведь самое крепкое, верно? Я Джо, Джо Бартон. А тебя-то как звать, друг?

   Распахнулся люк в трюм. Оттуда показалась недовольная рожа капитана.

   — Освальд! — закричал он. — Освальд, черт тебя раздери! Марш в трюм, помогать! И ты, Бартон, тоже! Прохлаждаются тут, мокрые ублюдки!

   
Очередь в кассу была небольшой. Герберт надеялся, что в это время народ уже разойдется, но контора работала медленно, и не все еще успели получить жалованье.

   Он вздохнул и встал в хвост очереди. Убогая гнилая деревушка. Убогая гнилая конторская хибара. Убогий матросский сброд, переминающийся с ноги на ногу в ожидании денег. В этот день его раздражало все. И он знал, что спасти может лишь джин и благословенная пустота в голове.

   Когда он добрался до окошка, кассир, убогая конторская крыса, едва взглянул на него.

   — Герберт Освальд, — назвался он.

   — Герберт Освальд? — переспросил кассир изменившимся голосом. И кивнул куда-то в сторону.

   Из-за стойки вышли двое. Оба были в гражданском, но он узнал их. Адъютант почти не изменился, а второй пообтрепался, стал уже не таким лощеным.

   Герберт затравленно оглянулся, ища, куда сигануть. Но на сей раз эти двое оказались проворнее. Плечо схватили как клещами. В бок неприятно уперлось что-то острое.

   — Не дергайся, — шепнул лощеный.

   
Льдисто-синие глаза полковника Мортона, казалось, не выражали ничего. Но лицо было отнюдь не бесстрастным. Полковник смотрел на Герберта со смесью легкого любопытства и брезгливого презрения. Так лондонский денди мог бы рассматривать раздавленного таракана, разбрызгавшего по стене все свои внутренности. А может быть, это выражение лицу Мортона придавали старые шрамы, избороздившие скулы, подбородок и губы.

   Герберт не мог пошевелиться. Он полусидел-полулежал в жестком кресле с плотно примотанными к нему руками и ногами. Голова тоже была зафиксирована, так что повернуть ее он не мог. Оставалось лишь смотреть прямо, на человека, долгие годы бывшего для него ночным кошмаром. Наверное, он мог бы закрыть глаза, но веки словно окоченели — было страшно даже моргнуть.

   — Где мои зубы? — спросил наконец Мортон. Он произнес это без угрозы, спокойным тоном, но Герберту показалось, что температура в комнате сразу упала на несколько градусов.

   — Не знаю, — выдавил из себя Герберт, с трудом разжав челюсти и заставив двигаться одеревеневшие губы и язык.

   Откровенно говоря, он действительно не знал, где сейчас те самые злосчастные зубы полковника. Возможно, красуются во рту какого-то небедного человека. Или выставлены в витрине у неизвестного дантиста в составе великолепного протеза под маркой «Зубы Ватерлоо». А может быть, давно сгнили в безымянной помойной яме.

   Герберт уже и не помнил толком, в каком портовом городе расстался с ценным грузом. Кажется, это было в Ливерпуле, когда через неделю после рейса ему не хватило денег на порцию пойла в дешевом кабаке. Тогда он долго пытался сбагрить драгоценный мешочек в этом самом кабаке, рассказывая, что любой дантист заплатит по две гинеи за каждый из этих зубов, но над ним только смеялись. В конце концов кто-то взял весь комплект по пенни за штуку. Этих денег ему хватило для того, чтобы снова напиться до звенящей пустоты в голове, а остаток у него украли, когда он валялся в придорожной канаве.

   Мортон еще немного постоял, словно ожидая продолжения, потом качнул головой и подошел к столику рядом с креслом. Он не спеша расстегнул и снял редингот, одну за другой натянул плотные белые перчатки и, наконец, повязал фартук из мягкой светлой кожи, более всего похожий на мясницкий.

   Под фартуком на столе обнаружился набор инструментов, тускло поблескивающих сталью. Они были разложены в идеальном порядке в три аккуратных ряда. Герберт помимо своей воли скосил глаза и уставился на них.

   — Любопытствуете? — холодно спросил Мортон. — Сейчас познакомитесь.

   Он любовно провел пальцами по стальному ряду и остановился на приспособлении, похожем на широкие щипцы с ручками, зафиксированными длинным стержнем с резьбой и двумя гайками на концах.

   — Начнем с этого. Ничего страшного, всего лишь расширитель челюстей. Вот этой частью вставляется в рот, а гайками регулируется, на какой ширине он останется открытым. Очень полезная вещь — пациенты, знаете ли, от боли могут сжать челюсти или их сведет спазмом. А с этим — никаких хлопот, и вся полость рта в полном доступе.

   Герберт непроизвольно сглотнул. Слюна отдавала железом.

   Полковник взял в руки следующий инструмент — полукруглый плоский молоточек, скрепленный с хищно изогнутым заостренным стержнем.

   — Это знаменитый «пеликан», незаменимое устройство всех зубодеров последних трех веков. Работает элементарно: клювиком прижимаем зуб к этой площадке — и дергаем.

   Он сделал резкое движение, и Герберт непроизвольно моргнул.

   — Примерно в половине случаев от «пеликана» зуб выходит не полностью, а ломается. Корни остаются в десне, и нам надо их выкорчевать оттуда. Для этого, — он взял в руки третий инструмент, — мы используем вот эту прелесть. Посмотрите — с виду как обычные щипцы, однако внутри у них заостренный конусообразный шип с резьбой. Он вращается и выгрызает все, что застряло в десне — корни, зубные каналы, нервы и сосуды. Конечно, задевает альвеолярную стенку, может повредить щечный нерв — это жутко больно. Или выйти за десневой край — тогда будет столько крови, что ею можно даже захлебнуться.

   Мортон любовно погладил сталь инструмента, вернул его на место и взял соседний.

   — Но можно достать корни иначе. Это устройство называется «козья ножка» — видите, кончик раздвоен, как копытце? Вот этим острым краем выскабливают лунки из-под зубов. Да, выглядит грубовато, но если правильно попасть в зубной канал и провести острием вдоль по нерву — обязательно вдоль, чтобы ощущения стали интенсивными и продолжительными, — то эффект поразителен. Везет тем, кто просто теряет сознание, но этого мы с вами, конечно, избежим. Вы не должны пропустить ни мгновения нашего совместного действия.

   Герберт попытался вспомнить слова хоть какой-нибудь молитвы, чтобы повторять, повторять их про себя и не слышать голос Мортона. Но память предательски отказывала, а полковник и не думал прерывать демонстрацию.

   — А это у нас зубной ключ. Почти как дверной, смотрите, а ручкой похож на штопор, верно? Но вот здесь у него загнутый коготь, им захватывают зуб и начинают вращать. Чрезвычайно удобный инструмент для врача — надо всего лишь крутануть ручку. А вот для пациента процедура крайне травматична — может случиться и перелом челюсти, и раскол соседних зубов, а уж про разрывы мягких тканей я и вовсе промолчу. Ну так вы сами все прочувствуете и поймете, обещаю.

   У Герберта закружилась голова. Промелькнула мысль, что хорошо бы сейчас просто потерять сознание, но вслед за ней пришла еще одна, холодная и реальная. Такой роскоши, как беспамятство, ему не видать.

   — Но мы же не хотим испортить все зубы, верно? — продолжал Мортон. — У вас могут быть и годные экземпляры. Вот этот замечательный набор зубных зубил позволит нам вырубить любой образец вместе с корнями напрямую из десен. К ним и молоточек идет в комплекте, видите? Не правда ли, изящный? Зубило — мощный инструмент. Снизу мы можем пробить кость до канала нижней челюсти и залезть в подбородочное отверстие. А сверху — и того интересней, там и большую нёбную артерию можно продырявить, и в околоушной проток попасть. И даже перфорировать, а то и вовсе прошибить насквозь верхнечелюстной синус или, говоря иначе, гайморову пазуху.

   Герберт пытался перестать слушать, но не мог. Каждое слово затягивало, каждое — отдавалось холодком где-то внутри. И лишь одна мысль пробивала его насквозь. Мысль о том, сколько шансов повеситься он упустил. Он хотел сделать это после каждого протрезвления, но так и не решился. И вот она — расплата.

   — А это — моя гордость. — Мортон взял в руки небольшую коробочку с длинным заостренным штырем и заводным ключом. — Зубной бор на пружинном механизме. Завода хватает на две минуты. Представляете — целых две минуты зазубренный кончик вращается и вгрызается вам в кость. Две минуты ада — а после заводим, и все повторяется заново. Это вам не старые ручные модели, от которых на пальцах оставались мозоли.

   Полковник растянул покалеченные губы, и они сложились в подобие жутковатой улыбки. Перехватил взгляд Герберта и, словно спохватившись, потянулся еще к одному инструменту.

   — Ах да. Вы же не подумали, в самом деле, что мы ограничимся только зубами? Вот, взгляните, — эта штука называется секатор языка. Захватываем цепочкой участок мягкой ткани, затягиваем вот этим винтом — и отсекаем кусочек за кусочком. Можно использовать не только на языке — губы, щеки — этому малышу все под силу. Что скажете?

   Герберт ощутил, как внизу живота нарастает резь.

   — Да не молчите вы. Пока язык еще цел, используйте его. Как вам моя коллекция? Нравится? Ну что, приступаем? Готовы?

   — Нет… Пожалуйста… — Вместо голоса у него получился лишь тихий свистящий шепот.

   — Нет? — Мортон сделал удивленное лицо, но глаза оставались холодными, злыми. — Мне казалось, вам будет интересно сравнить свои методы с моими. Ведь мы с вами почти коллеги, не так ли?

   Герберт вдруг увидел, что последними в ряду инструментов лежат знакомые ему плоскогубцы — точь-в-точь такие, как у него были в Бельгии. И — тут его сердце пропустило удар — нож. Нож с инициалами «Г» и «О».

   — Впрочем, — полковник перехватил его взгляд, — мы можем забыть старые обиды. Всего этого можно избежать, если…

   — Если что?! — почти выкрикнул Герберт. — Что нужно сделать, скажите!

   — Сущие пустяки. Вы знаете, где ваша дочь?

   — Элис?.. — Герберт задохнулся от этого имени. — Разве она жива?

   — Жива и здорова. Росла у меня и была всем обеспечена. Ей сейчас семнадцать. И, представьте себе, у нее отличные молодые зубы.

   Герберта будто вновь окунули в ледяную воду.

   — Зубы? — переспросил он.

   — Здоровые и крепкие зубы. Раз уж вы не знаете, где мои зубы, и не хотите, чтобы я забрал ваши, то отдайте мне зубы Элис.

   — Боже… — выдохнул Герберт.

   — Вы ее отец. Вы имеете право передать мне в собственность ее зубы. Подпишите дарственную, у меня все готово. — Он достал лист бумаги, испещренный ровными чернильными строчками. — Подпишите — и уйдете отсюда, сохранив все свои зубы.

   — Боже мой…

   — Ну или я отпущу ее, и продолжим с вами. — Он взял в руки «пеликан», ослабил винт, прищурился, вымеряя расстояние между кончиками инструмента. — Что вы выбираете?

   Герберт зажмурился.

   — Что вы выбираете, Освальд? — прогремел полковник Мортон. — Чьи зубы мне забрать? Ваши или ее? Ну же?! Отвечайте!

   Мир покачнулся. Мир встал на ребро, как монета. Боль, бесконечная боль — или пустота. Та самая пустота после пятой кружки джина… Когда-то он сделал выбор. Сейчас у него второй шанс.

   Люди ведь меняются? Или нет?

   — Ее… — прошептал он.

   — Громче! Не слышу!

   — Ее зубы…

   — Что вы там мямлите, Освальд! Скажите четко и ясно, что вы хотите, чтобы я выдрал все зубы у вашей дочери!

   — Я… Я хочу, чтобы вы… Чтобы вы выдрали все зубы… у… у моей дочери.

   — Громче, Освальд!

   — Я! Хочу! Чтобы вы выдрали! Все зубы! У моей дочери!

   — Хорошо. — Мортон ослабил ремень, стягивающий правую руку пленника. — Вот вам перо, читайте и подписывайте.

   Герберт пытался прочесть прыгающие перед глазами строки. По щекам текли слезы. Слезы отчаяния? Жалости? Или облегчения?

   Пальцы онемели. Он несколько раз сжал их в кулак, обмакнул перо в чернильницу и подписал документ.

   Мортон глянул на него, забрал бумагу и поднял ее. Где-то сзади, за спиной Герберта, прошелестел тяжелый вздох. Тихие шаги — и в поле зрения пленника появилась девушка.

   Он сразу узнал ее. Хотя последний раз видел совсем крохой, когда уходил в армию. Слишком уж похожа на мать.

   Мортон протянул ей подписанную бумагу.

   — Я говорил тебе. — На его губах опять появилась искореженная улыбка.

   — Вы были правы, — отозвалась девушка.

   Герберт смотрел на нее, хватая воздух ртом.

   — Элис… Крошка моя…

   Девушка взглянула на него почти с тем же выражением, что было у Мортона, — как на таракана. Нет, не совсем так. Кроме брезгливости и презрения, в ее взгляде было что-то еще. Куда сильнее. Куда горячее. Куда ярче.

   Ненависть.

   — Ты знаешь, что стало с мамой? — спросила она, еле сдерживаясь.

   Герберт хотел мотнуть головой, но не смог — она была по-прежнему зафиксирована.

   — Когда ты ушел тем утром, она ждала. Ждала меня. Ждала, ведь ты обещал. Обещал, что придешь к мистеру Мортону, и он вернет меня ей. Ждала каждый день. День за днем.

   Элис была словно противоположностью Мортону. И если его глаза замораживали, то ее — прожигали насквозь.

   — Потом ей сказали, что тебя видели в Портсмуте. Что ты уплыл. Сбежал. Мама… — Ее голос прервался, она упрямо мотнула головой, будто отгоняя слезы. — Мама пыталась повеситься. Сделала петлю, залезла в нее. Та затянулась, но не убила ее. А вылезти она уже не смогла. Врач сказал потом — она умирала четыре дня.

   Глаза девушки увлажнились, и она сотряслась в беззвучном рыдании. Мортон обнял ее, и она уткнулась ему в плечо.

   — Все это время, — проговорил полковник, — я учился работать с зубами. И учил Элис. Сейчас она — лучший дантист в Саутгемптоне, а может быть, и во всем королевстве. А лучшие врачи — лучшие во всем. И в том, как вылечить, и в том, как причинить боль.

   Он стиснул руку Герберта, вернул ее на поручень кресла и крепко затянул ремнем.

   — Ты готова, Элис? Тогда приступай.

   Девушка приняла кожаный фартук, так похожий на мясницкий. Надела плотные перчатки. Оглядела инструменты:

   — Расширитель челюстей. Зафиксируем. А потом, пожалуй, зубной ключ и сразу — «козью ножку».
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    Агния Романова

    Во имя воды
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Он хотел попасть сюда на практику — любой ценой.

   А никто из однокурсников не хотел. Они смеялись и отговаривали: грязь, тяжелая работа, никаких знакомств на будущее.

   Макс вышел из проходной на залитый солнцем асфальт. Через пять минут надо явиться к главному технологу. Лера-Леруся, чем он тебя, сволочь, приманил? Ночные смены брала, пропадала допоздна, дома только привет-пока. И напевное «Денис Никитич сказал… Денис Никитич показал!» Тьфу. Чтоб он провалился, что он, голливудская звезда?

   Да, Лера старше на год и гордилась, что устроилась на работу по специальности, но, во имя всего святого, чем там гордиться?

   Макс грезил о чистеньком офисе, чтобы видеть канализацию только на мониторе. Лера, куда же тебя понесло…

   Ничего, он разберется. Макс на секунду зажмурился. Солнечный блеск резанул глаза.

   Он на что угодно пойдет, чтобы узнать правду. Подставит, подкупит, обманет… Да мало ли способов. Он — человек-студент, у него совесть отмерла естественным путем давным-давно.

   Ветер холодил затылок; Макс принюхался, но почуял только запах нагретого камня и пластика. И еще чего-то неуловимого, смутно знакомого — тревожащего.

   Офисное здание походило на коробку-завод: каркас, белый пластик, синяя кайма поверху. Высаженные вдоль дорожек сосны. Газоны с торчащими тут и там крышками люков. Макс пожал плечами. Не так он представлял себе очистные сооружения канализации.

   У него перед домом и газон, и люки один в один. Вот разве что…

   Земля под ногами дрожала — едва ощутимо, неравномерно. Словно затухающие толчки землетрясения или проходящие поезда метро. Вибрация возникала тут и там, играла в пятнашки.

   Земля внизу источена трубами, как муравейник — ходами. В них бурлит вода, грязная, вонючая, или кипяток, или холодная — питьевая. Копни неосторожно — затопит округу, снесет потоком. Трубы под любой улицей, во дворе, под каждым домом.

   Холодок пополз по спине, вспотевшие ладони стали противными, липкими на ветру. Макс ускорил шаг. Надо отвлечься.

   Он представил стройные ноги Леры — светлые джинсы, облегающие бедра. На работу она ходила так же. Красовалась в замшевых сапожках — интересно, здесь выдают рабочую обувь? То-то Денис Никитич на нее запал — охмурил и завлек. Макс думал, тут народ в спецовках, как на заводах, шастает, кругом нечистоты по каналам плывут, а здесь… Сосны вдоль дорожек.

   Стеклянные двери разошлись в стороны. В холле сверкали зеркала и металл, плакаты на стенах демонстрировали виды с птичьего полета: то круглые озера-отстойники, то прямоугольные сооружения — с грязно-бурой водой.

   Макс перешагнул порог. За шиворот капнуло — чертовы кондиционеры. Он ладонью смахнул влагу.

   В холле пахло сладковато, будто сероводородом. Он поморщился: в памяти всплыл недавний разговор.

   — Я не сплю с ним, Макс. Это работа, понимаешь? Он — настоящий профи, даже фанат. — Личико Леры заострилось, сделав ее похожей на лисицу. — Учиться у него — кайф. Тебе на настоящее дело пофиг, вот и не лезь в мои дела.

   — Не пофиг, — отрезал он. — Устроюсь на практику и тоже вникну.

   «Я тебя уведу, — мысленно добавил Макс. — Твой кумир тебя не получит».

   — Денис Никитич не возьмет. — Его имя-отчество Лера выговаривала округлым, напевным голосом. С Максом она так не разговаривала.

   — Возьмет, — отрезал он. — Госконторы обязаны студентов брать. Очистные — на балансе города, все получится.

   Лера потускнела. Макс тогда плюнул в сердцах, хлопнул дверью.

   Что за привычка? Полюбила другого — скажи прямо, зачем жилы тянуть. Нет, все отрицала, но домой возвращалась позднее и позднее. Порой целые сутки на дежурствах пропадала.

   Макс представил, как швыряет Дениса Никитича в серую с пеной воду. Тот задыхается в грязных бурунах — выплыть нельзя, воздух бьет со дна как гейзер, а глубина — метров шесть. Ха.

   Он вздрогнул. Мысленная картинка пробирала натуралистичностью. Откуда это? Денис Никитич — главный технолог очистной станции, считай — царь и бог здесь, так что вопрос — кто кого выкинет. Макс скривился. Наверняка мелкий человечек этот Денис Никитич, мутный, как вода в его хозяйстве.

   Макс постучал в дверь.

   — Заходите, — низко велели из кабинета.

   Светлый пол, стулья и массивный стол были завалены чертежами. Макс пожал протянутую руку Дениса Никитича, пытаясь улыбнуться сведенными губами.

   «Человечек» оказался выше на голову, жилистый, с точеным лицом и седыми стрижеными висками.

   «Ясно, — промелькнуло в мозгу, — Лера влюбилась в него как кошка. На таких девчонки сами вешаются».

   Ладонь заныла от зверского пожатия.

   — Выпускник? — спросил Денис Никитич.

   — Диплом через год, — отчитался Макс. — Нужна реальная практика. Лера очень вас хвалила как руководителя. Помните? Лера Ситникова.

   Взгляд Дениса Никитича стал жестким.

   — Молодой, говорю сразу. Мои очистные двадцать лет в очереди на финансирование, техника в заплатах. Работает чудом на голом энтузиазме — нашем, как понимаешь. Я тебе все покажу, но ты здесь будешь выживать. Будь осторожен. Тогда не случится, как с Лерой.

   Макс стиснул зубы. Кивнул.

   Денис Никитич запрокинул голову, разминая шею как боксер перед выходом на ринг.

   — Еще одно, молодой. Согласишься сейчас — ты наш с потрохами. Никаких побегов в чистенький офис и к мамочке. Так что?

   — Я согласен, — твердо ответил Макс. — Хочу знать, как все в реале — не на чертежах.

   Под полом зародилась глухая вибрация, словно скрепляя договор, и тут же стихла.

   Макс тряхнул головой.

   «Век бы не видел ваши очистные».

   — Ладно, — прищурился Денис Никитич. — Покажу диспетчерскую. Встречаемся через десять минут на парковке.

   На слове «парковка» мозг забуксовал — что, настолько большая территория? — но Денис Никитич быстрым шагом покинул кабинет. Макс припустил следом.

   Диспетчерская понравилась: просторно, окна до полу, посреди — длинный ряд терминалов, как в кино про авиацию и диспетчеров. На экранах мигали разноцветные схемы, выскакивали цифры. Место слева пустовало — не нашли нового оператора на место Леры.

   Душно здесь. Странный сладковатый запах — что напоминает, не понять никак? И операторы — сплошь парни, уставились в мониторы, а отвернешься — лопатки чешутся. Ну да, привели новичка, развлечение…

   — Ты постоянно тут торчишь? — спросил Макс у сидящего с краю парня. Прочитал надпись на бейдже: — Валентин?

   Повисла тишина. Валентин медленно распрямился и перевел взгляд на Макса. Глаза у него были водянистые.

   — Как положено, — с расстановкой сообщил он. — Наше дело — наблюдение, ясно? Контроль и управление. Ясно?

   Парень демонстративно нацепил наушники.

   Макс молча развернулся кругом. Чей-то взгляд уперся в спину, как отвертку воткнули.

   Ни один из операторов не проронил ни слова.

   Он вылетел на улицу. Сладковатый запах въелся в нос. Макс постоял, глотая ветер открытым ртом, — и не сразу понял, что воздух горчит.

   — Проклятье. — Он побрел к парковке, пытаясь отвлечься от дурноты.

   Солнце сверкало над зелеными лужайками, кое-где пересеченными здоровенными трубами. Стоянка обнаружилась за углом. В серебристом «Рено Логане» сидел Денис Никитич, выставив наружу длинные ноги в потертых джинсах. Он прижимал телефон к уху. Ветер сносил обрывки слов.

   — Присмотришь… Он пригодится… Не сейчас! Запас пока есть. Не пускай, пока не найдем.

   Макс споткнулся.

   Денис Никитич в упор взглянул на него через лобовое стекло. Будто иглы вонзились в затылок, скользнули под воротник. Макс с независимым видом сунул руки в карманы. Воздух горчил на языке, мешался со знакомым сладковатым привкусом. Желудок противно сжимался.

   — Эй, молодой, садись. Покажу цепочку от и до, потом ребятам сдам.

   Макс осторожно кивнул.

   Денис Никитич вдавил газ так, что Макса впечатало в сиденье. Он схватился за поручень, часто сглатывая. Нет, его не стошнит. Не перед этим… кумиром Леры, чтоб его. Да, уверенность прет во все стороны — девушки таких любят, но сразу видно — сволочь. Наверняка попользует девок, перешагнет и свалит обниматься к своим любезным насосам и отстойникам.

   Тормоза взвизгнули. Макса бросило вперед, так что руку прострелило болью — как бы не вывихнуть.

   — Приемное отделение, — объявил Денис Никитич. — Отсюда смотри, внутри ремонт. Пока что. Опасно.

   Над бетонной коробкой парило облако. Оно поднималось невысоко, как туман в низине. Макс вывалился из машины, стараясь отдышаться. В голове шумело, земля под ногами мелко дрожала. Проклятье.

   — Конфетку? — спросили над ухом.

   Макс подскочил. Денис Никитич протягивал пачку леденцов.

   — Всех мутит поначалу. Потом привыкают.

   — С-спасибо, не надо.

   Денис Никитич не ответил — уставился куда-то за спину Максу.

   — Костян, когда запуск? — вдруг заорал он.

   Макс отпрянул и залился краской — так что уши загорелись. Но Денис Никитич на него не смотрел.

   Над гребнем холма появилась патлатая седая голова, широкие плечи в спецовке. Мужик взбирался по стене с той стороны, цепляясь за что-то.

   — Две минуты, — прокаркал тот, вставая на ноги.

   — Свезло тебе, молодой, — оскалился Денис Никитич, — сразу на песколовочку посмотришь. Механизмы старше тебя, а работают! — Он рысью потрусил по газону вверх. — Чертов город, жмоты, — долетело приглушенное.

   Макс побрел следом, покачиваясь. Земля гудела, низко, угрожающе, словно внизу катился бесконечный состав метро.

   Он представил, как под зеленой лужайкой, вертикально уходя вниз, под подошвами кроссовок зияет пустота, а в ней бурлит жирная сточная вода. Она собрала дрянь и мерзость со всего города и злобно клокочет, ненавидя людей за то, что они с ней сделали. За то, как изуродовали. Ей никогда, никогда не стать снова радостной, светлой — сколько ни фильтруй. Она впитала все отходы человеческие, изменилась безвозвратно и новое насилие — вторжение химических реагентов, призванных очищать, — ее не оживит.

   Макс моргнул.

   Это просто канализация. Вода с кусками тряпок, волос и всякой пакости. Под его пятками. Под пригорком с травинками, в подземных тоннелях… Рвется наружу из-под крышек люков. Мама в детстве одергивала: «Не наступай на люки — провалишься!» Наверное, хотела пояснить: «Поток тебя схватит за ноги и потащит, размозжит твою голову о бетон, ты задохнешься в парах метана…» — но почему-то не договаривала.

   Макс поступил в университет на кафедру водоподготовки. Жаждал природу спасать, дурак. Воду чистить.

   Он уставился на носки кроссовок, перемазанные в песке. Вокруг подошвы топорщились мятые желтые одуванчики. Под ними глухо тряслась земля.

   Вода человеку нужна, он ее мучить не перестанет — как спасать?

   Макс встряхнулся и припустил вверх по холму, взобрался на вершину — и замер. Впереди зияла пропасть: пустая бетонная чаша, осклизлая, в черных потеках. Она уходила вперед, в длину, перекрытая кое-где тонкими металлическими мостиками. Из конического дна торчали, как кости динозавров, шнековые трубы-транспортеры.

   Песколовка, мать ее, глубиной метров шесть. Улавливает песок из стоков.

   А выглядела как безобидные квадратики на чертежах… Не зря он избегал очистных. Не зря мечтал о чистом офисе подальше от этого кошмара. Если бы не Лера, ноги б его тут не было.

   Чертов Денис Никитич, чтоб ему пусто было. Отобрал у Макса самое дорогое — любимую девушку, где-то сгубил ее, а сам бодро скачет.

   Макс вытянул шею, глянул вниз.

   Ребра вертикальной лестницы торчали над краем чаши. Макс сглотнул. Там шею свернуть — раз плюнуть. Как погибла Лера? Из чаши выбрался Костян… Прямо оттуда? Из вонючего бассейна с лужицами нечистот на дне, куда в любой момент хлынет поток канализации?

   Костян тем временем мирно стоял, почесывая лохматый затылок. Темные глаза в складках набрякших век смотрели остро.

   Раздалось шипение, треск помех. Макс чуть не подпрыгнул, но это ожила рация у Костяна.

   — Запускаю третью песколовочку, — нежно сообщил оператор. Макс вздрогнул: ему почудился мелодичный голос Леры.

   Из-под земли вырвался низкий рык. Макс прирос к месту.

   Он увидел Дениса Никитича — тот вскочил на тонкий мостик через пропасть, облокотился на перила, свесившись чуть не по пояс.

   С грохочущим плеском внизу запузырилась вода. Изжелта-бурая, с шапками коричневой пены, она широко захлестнула дно, поднимаясь выше и выше. Загудел, ворочаясь по спирали, шнек-транспортер. Денис Никитич перегнулся вниз — вот-вот упадет, муть захлестнет с головой, острые края шнека вопьются в тело, кромсая, взбивая кровавые ошметки с желтой пеной…

   Макс попятился; ослабевшие ноги не повиновались. Он покачнулся. Голова закружилась, ужас вонзился в легкие, Макс схватился за воздух.

   Чьи-то пальцы рванули за локоть назад. Мясистое лицо Костяна оказалось рядом, невозмутимое, но тут же отдалилось. Хватка разжалась.

   Из чаши-песколовки поплыл тошнотворный запах, въедаясь в поры, пропитывая одежду и волосы. Запах канализации со сладковатым привкусом разложения. Вот что он вспоминал и никак не мог поймать.

   Так пахло в морге, едва уловимо, но мерзко: Макс побывал там однажды — перед похоронами Леры, — но запомнил на всю жизнь. «Отравление ядовитыми парами из канализации», — сказали ему.

   Не наступайте на люки…

   — Костян! — заорал Денис Никитич. — Чуть не сорвало затвор! Запас походу кончается. Проверь остальные.

   — Ладно, шеф! — гаркнули из-за спины. И добавили под нос: — Да сойдет, свежий запас-то.

   «Запас чего?» — смутно подумалось Максу. Он как во сне уставился на полосу нежной июньской травы между ним и ревущим адом.

   — Расслабься, пацан. — Его больно ткнули под ребра.

   Макс обернулся.

   Костян выпятил живот под спецовкой, низенький и внимательный.

   — Мы тут во все верим, — сообщил он, обшаривая глазками-щелочками пенистую муть. — Верим, что, если перекрыли трубу, — затвор сдюжит. Верим, что запустили насос — и его не сорвет, не разнесет фонтаном и трубу, и металл, и нас. У нас тут, пацан, без веры никак.

   — К-кошмар, — выдавил Макс, не в силах оторвать взгляд от зловонной стихии, которая бесновалась в бетонной чаше.

   Он позабыл, что должен выглядеть компетентным, чтобы войти в доверие. Какое к черту доверие — выжить бы.

   Костян хмыкнул.

   — Кошмар, говоришь? — Он сунул руки в карманы. Куртка на пузе натянулась. — Кошмарам надо чем-то питаться, иначе ерунда это, а не кошмар. Бывай.

   Он развернулся и шустро, вразвалочку заковылял прочь.

   Макс как под гипнозом уставился ему в спину. На что он подписался? Лера… Тоненькая Лера с большими глазами и нежной кожей была здесь совсем одна. Денис Никитич учил ее запускать этот ужас? Руками, которыми она ласкала Макса ночами, пальчиками, которые он целовал, — заставлял ворочать ржавые рычаги и верить, что трубу не прорвет и не захлестнет мутной жижей?

   Несчастный случай — так они это назвали.

   Тощий полицейский с выцветшими глазами ходил за Максом как пришитый — бумаги готовы, вы единственный ее контакт, завершим формальности… На редкость шустрый, хоть и недокормленный парень.

   Нехорошая мысль, но повезло, что родители Леры давно погибли и не увидели, что стало с дочкой.

   Макс вонзил ногти в ладони до боли, так что отхлынула дурнота. Он узнает, что здесь случилось на самом деле. Кто и почему отобрал у него любимую.

   Вечер накануне «несчастного случая» врезался в память.

   Лера тряслась под пледом, зубы стучали о край стакана. Макс с перепугу сварил какао, хотя сроду не готовил напитки сложнее чая.

   — Мне оттуда не уйти, — всхлипывала она, — не уйти, не уйти, нигде не скрыться.

   При упоминании полиции она истерически рассмеялась и только умоляла не приближаться к станциям очистки — ни к одной, никогда.

   Поэтому Макс здесь. Он не супергерой, даже пистолета нет — на проходной охрана бы отобрала. Но есть волшебная вещь — смартфон, который снимает фото и видео. Для полиции.

   — Там биологическая очистка, — махнул рукой Денис Никитич. — Бактерии разъедают органику и чистят воду, ты должен знать.

   Макс покивал.

   Дальнейшее слилось в круговорот объяснений, гонок на машине и шлейфа муторного запаха, который проник, казалось, до самого нутра. Неутомимый Денис Никитич гордо махал руками, поясняя, как ведет свое латаное-перелатаное, чудом работающее хозяйство. Макс едва поспевал за ним. Он держался поодаль, а Денис Никитич прыгал по бортикам озер-отстойников как бессмертный.

   Макс очнулся в конце цепочки сооружений, над бетонным каналом с подсвеченной зеленым водой. Свет давали вертикальные лампы, частоколом, как забор, опущенные в канал.

   — Ультрафиолет, — отрубил Денис Никитич. — Обеззараживание. Костян скоро придет, жди здесь. Дела! — И был таков.

   Шаги затихли в промозглом воздухе. Под низким потолком плыли зеленоватые блики. Мирно журчала вода — прозрачная, без запаха. Из канала она уходила в трубу в половину человеческого роста, а потом, под землей, — на волю, в реку.

   Макс поднес ладони к лицу — от них сладковато тянуло тленом. Склонился над водой — пахло свежестью.

   Он вцепился в шероховатое бетонное ограждение. Изо всех сил потянул воздух носом, ртом — никакой вони. В универе учили: воду после очистных можно пить.

   Да ни за что. Он же видел, какая она на самом деле.

   Где-то подвох, но в чем? Макс вгляделся в глубину канала. Вода с тихим плеском просачивалась между изумрудными лампами. Невинно. Спокойно. Мертво. Запомнив каждый сгусток жижи, каждую липкую волосину, сброшенную на сооружениях выше. Вода помнила все. Она… она теперь неживая.

   Внешняя чистота — обман. Не может быть, чтобы бурлящий вонючий кошмар прошел бесследно.

   Макс поежился. По затылку вниз поползли ледяные мурашки. Ему почудилось, что зеленый свет приобрел зловещий оттенок. Из канала потянуло кладбищенской сыростью.

   То здесь, то там в потоке вихрились темные, слишком темные для чистой воды водовороты. Макс отпрянул.

   — Пацан, айда шмотки выдам и подмогнешь мне. — Голос Костяна эхом отразился вокруг.

   Макс беззвучно выругался и отскочил, стряхивая морок.

   Тучи затянули небо. Поблекший солнечный свет не принес облегчения.
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Домой он приходил ночевать — выпадал из душа сразу на диван, слабо дергал пяткой, подтягивая на ноги плед, и отрубался. Бабушкины ходики оглушающе тикали, но он не слышал. Расстелить постель сил не было.

   А утром не хватало моральных сил отсыпаться — вскакивал ни свет ни заря. Какое спать, если Денис Никитич очередной кустарный ремонт затеял, каждые руки на счету, а Макс здорово навострился паять, клепать, копать и, разнообразия ради, чертить.

   Не на компе, конечно. Нет. На выдранном из протокола какого-то совещания листке, слюнявым карандашом.

   В карманах спецовок таились неиссякаемые запасы карандашей — сточенных, коротких, местами погрызенных. Максу казалось, что они там самозарождались, причем сразу надкусанные.

   Ему звонил кто-то из приятелей, «ВКонтакте» и «Ватсап» пугали гроздьями непрочитанных сообщений. Макс не открывал их от греха — засекут, что был онлайн и не ответил, накидают в пять раз больше писем. Матерных.

   Он что-то ел по утрам, пока в кастрюлю не вытряхнулись шелушки от овсянки. Он плюнул и перешел на завтраки в столовой на очистных. Постоянный, как сырость, запах тлена смущать почти перестал.

   Денис Никитич велел поработать на каждом сооружении, кроме приемной камеры, той, на ремонте. Облако пара над ней, как над бассейном, поднималось все выше. Ветер разносил едкую морось над территорией.

   А ведь такой дождик не улучшит цвет лица. В нем вся таблица Менделеева и наглядные образцы из справочника ядов. Ах да, и содержимое унитазов со всего города.

   Денис Никитич пропадал с Костяном в здании камеры. У Макса руки чесались пробраться следом, разведать секреты, но он сдерживался.

   Денис Никитич показал, где произошел «несчастный случай».

   Ничего страшного, открытый бетонный канал и почти чистая вода — желтоватая, с запашком, но прозрачная. Лера не выплыла — задохнулась в потоке. Запаниковала, что затянет в трубу в конце канала, — и наглоталась воды раньше.

   Ничего страшного.

   Лера погибла — он давно это знал. Видел ее в морге, где витал тот же запах, — сладковатый, душный, привычный.

   Ничего страшного.

   Он повторял себе это снова и снова, но не помнил зачем. А, неважно. Важно то, что происходит прямо сейчас.

   Например, сдохла автоматика в отделении решеток, где фильтровался крупный мусор. Макс полчаса граблями сгребал с них фантики, скрученные женские колготки, презервативы и пучки волос. Сгребал и часто сглатывал, загоняя обратно в желудок рвоту. Не помогло.

   Согнувшись над унитазом, задыхаясь от спазмов в желудке, он придумал схему кустарной автоматики. Набросал обгрызенным карандашом, приволок Денису Никитичу. Тот пожал ему руку. И отправил под руководством Костяна монтировать чудо бюджетной инженерной мысли.

   Денис Никитич хвалил. Денис Никитич предложил постоянную работу после универа, а пока — на полставки. Когда решетки заработали снова, он показал Максу свое «место для медитации».

   В семь утра позвал на холм, посмотреть, как розовое небо отражается в озерах-отстойниках.

   Денис Никитич глядел вверх — на рассвет, а краски неба тускнели в его зрачках. Глаза были выцветшие, серые.

   Как у Леры, когда она стала реже и реже приходить домой.

   Какого цвета у Леры глаза? Макс схватился за телефон, листая фото. Они же снимались вдвоем, где-то были селфи… Где они? У Леры светлые волосы, нежные маленькие руки — он целовал ей пальчики.

   Лера утонула.

   Как можно утонуть в канале два метра глубиной, у всех на виду? Почему никто не помог?

   Макс судорожно листал фото. Трубы, протечки, колодцы, чертежи, золотой рассвет над отстойниками… «Галерея» — две тысячи картинок. Требуется очистить дополнительно объем памяти…

   Он все удалил.

   Удалил Леру. Внутренности сжались в комок. Макс рухнул на колени. Бугор глины больно врезался в колено. Макс растер пальцами подорожник, вдохнул аромат — травяной, свежий, чистый.

   Капля упала на щеку — и еще одна, и снова. Колючая морось посыпалась сверху, покрывая газон вокруг. Морось пахла тленом и затхлостью. Макс зажмурился.

   Затрещала рация.

   — Молодой, сгоняй на подстанцию. Дай запасную мощность на приемную камеру. — Заскрежетали помехи, донеслось приглушенное: — Блин! Жизнь продам за новый насос. Чтоб они сдохли, жмоты…

   Земля низко гудела. Внизу, под корешками и червяками, в бетонных клетках билась вода — глухо, неотвратимо, безжалостно.
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Ей здесь не нравилось — не нравилось нигде в ходах, построенных сбившимися в кучу частицами ее самой. Эти ходячие сгустки сновали повсюду — нелепые и чужие. Что-то сливали в нее, облучали, смеялись, бултыхались внутри — но не растворялись.

   Неправильные. Хотелось разорвать их и вернуть в свободный поток.

   Но они раз за разом ускользали.

   Она текла по шероховатому, по скользкому и твердому, по гладкому с заклепками, о которые цеплялась, и копила ярость. Запоминала чужую боль, злобу, ненависть — о, она хорошо знала, как это выглядит в виде частиц.

   Она текла и перестраивалась, выцветая, теряя память о том, какой была она-частица и она-волна когда-то — до шероховатого и до гладкого с заклепками, о которые цепляешься. До всего.

   До ходячих частиц ее самой, которые построили шероховатое и твердое и которых так трудно разодрать. Зато обратно они сами не слипались. Да, на их место приходили новые, но не сразу. Когда-нибудь ходячие сгустки закончатся — наверняка.

   Она умела ждать. Она текла и перестраивалась внутри себя, запоминая, что цель — разорвать. Уничтожить побольше ходячих сгустков, ведь любая частица хочет на волю. Эти, сбившись в кучу, не понимают. Теряют цель.

   Она поможет. Когда-нибудь разорвет все нелепые ходячие сгустки и освободит саму себя, заключенную в них.

   И, может, тогда она вспомнит.

   Вспомнит что-то важное, которое было до… До? До всего.
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…Он в очередной раз измазался до бровей. Чистил колодцы с Костяном — обмотанный три раза шарф от запаха не спасал.

   — Да так сойдет, в один слой, — приговаривал Костян, замазывая черным вязким битумом протечку. — Шеф — перестраховщик. Зачем, спрашивается? Держится все, запас есть. Нам работы меньше.

   — Запас чего? — спросил наконец Макс.

   — Прочности, конечно, — сощурил глазки-щелочки Костян. — Мы же верим, ты помнишь? Верим, что механизмы удержат стихию. По документам-то им пора на свалку.

   Он кивнул в сторону рукояти-штурвала затвора, повернутого в положение «закрыто».

   — Но очистные нужны для города, для экологии, — сказал Макс. — Почему денег не дают?

   Костян сплюнул с презрением.

   — Сидят в офисах, кофе хлебают. Когда не разбираешься в чем-то — то и не боишься.

   Он отмахнулся и полез в темноту еще влажного, скользкого колодца.

   Макс зажмурился. Вода рокотала в трубе совсем рядом. Одна трещина, слабина в металле — и мутный поток собьет затвор, раздавит Костяна, унесет в жерло подземных камер.

   В груди похолодело. Макс, наплевав на отвратительный запах, присел на корточки и всмотрелся во тьму. Если Костяна затопит, он успеет его вытащить.

   Успеет же?

   В колодце закашлялись.

   — Вытаскивай. Хватит… и так сойдет!
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Она отличала его от других ходячих сгустков — быстрый, бесцеремонный, он азартно укреплял шероховатое и гладкое с заклепками, о которые цепляешься. Ловил ее в узкие ходы, запирал, заставлял биться в это шероховатое, смеялся, стоя сверху — там, где ей не достать. О, как он смеялся!

   Она швыряла грязную пену охапками, но он ускользал и мстил — укреплял твердое и гладкое. Она прорывалась струйками, рассыпалась редкими частицами — оседала сверху, незаметно облепляя, проникая, впитываясь.

   Она чувствовала его изнутри. Она ему обещала, что поймает.

   Хитрый сгусток не давался. Подкидывал вместо себя других — такие же сгустки, которые барахтались и кричали. Она отвлекалась на них, на время затихала и не напирала на твердое и шероховатое.

   Переваривала. Впитывала что-то новое из разорванных сгустков — самое яркое. Тоску, страх, боль, четкое знание, что никто не придет на помощь, — друг другу ходячие сгустки тоже строили ходы и запоры.

   Она растворяла частицы и менялась, менялась, чтобы скопить силы для нового броска. Никто не поможет ей освободить себя, но она сама справится.

   Хитрый сгусток швырял ей подарки-сгустки вместо себя.

   А в каждом вихрились новые знания, как разорвать, уничтожить, разбить. Она нуждалась в них. Хотела больше и больше — запас кончался быстро. Ей не хватало. Она хотела забрать все ходячие сгустки, до которых дотянется.

   И нащупала наконец слабое место.
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За стеклянной дверью дышала тьма. Раздевалка опустела. Работники один за другим потянулись к проходной, Денис Никитич снова пропадал в приемной камере.

   Макс с наслаждением содрал рабочие ботинки, спецовку. Вышел в пустынный холл, наскреб мелочь в кармане. До зуда хотелось смыть мерзкий привкус во рту.

   Кофейный автомат заурчал, выплюнул в стаканчик горячую жидкость. Макс, зажмурившись, с наслаждением посмаковал горечь на языке, в горле. Глотнул еще — и закашлялся. Потому что открыл глаза.

   В пластиковом стаканчике плавала белесая пенка, закручиваясь в центре в водоворот: знакомый темный смерчик, только зеленого света не хватает.

   Мертвая вода… здесь? Откуда в автомат подведена питьевая вода, из реки? Той самой, куда спускают очищенную канализацию?

   Горечь комом встала в горле. Видел он сегодня, как готовят воду для питья, забирая ее из той же реки. В которой то бензин, то тухлятина, то презервативы плавают — ничем не лучше канализации. Потом ее чистят, но сама вода… И он это пьет?

   Сколько ни облучай, ни процеживай — сплошной обман. Мертвая измученная вода, которая помнит все, что в ней плавало. Что с ней сделали. Пропустили через сетки, песок, потравили химией, хлором, облучили… Она запомнила. Она повсюду. Она… сейчас внутри, в его желудке?

   Макса бросило в жар. Стаканчик дрогнул в руке.

   — Не верю. Я не верю в это, ладно? Ни во что здесь не верю.

   Его снова мутило. Денис Никитич — он во всем виноват. Охмурил, закружил, как турбина — воду на гидростанции, притянул на свою орбиту. Безбожно припахал, если кратко. Учил, направлял, хвалил за «мужскую работу» и «руки из правильного места», таскал в восемь утра смотреть, как розовое небо отражается в глади отстойников.

   Первым лез в любую дыру, неповоротливый как медведь, в противогазе и спецовке. Выныривал, жадно дышал, запрокинув голову.

   — Без нас город потонет в дерьме, молодой. И не поймет почему. — Он приглаживал свалявшиеся от пота волосы на висках. — Костя-ан! Сварщика к сто десятому колодцу!

   Денис Никитич лгал.

   Небось зажимал Леру в кабинете, в здании зеленых ламп, где угодно, под видом ночного дежурства. Тешился, что отобрал красивую девку у пацана. Сам-то не женат, времени баб ублажать нет, а тут сама пришла. Так ведь? А потом… потом она умерла.

   А Макс все удалил.

   Он вспомнил вдруг, вспышкой, глаза Леры — выцветшие, чужие. Ее такой сделал Денис Никитич. Он… он… Он где-то здесь. Макс не видел, чтобы тот уезжал за пределы очистных.

   Понимание ошпарило так, что екнуло в груди. В ночную смену, в дневную, Денис Никитич на месте, как и… Костян. А операторы?

   Дрожь пробила тело.

   Овсянка дома кончилась неделю… месяц назад? Когда конец практики — сдача отчета, новый семестр, диплом? Макс схватил телефон, путаясь в подкладке куртки. Попал во внутренний карман, где лежал кусок пластика — пропуск. Выругался. Руки тряслись. Палец соскальзывал, кнопка разблокировки никак не нажималась. Он схватил телефон двумя руками и ткнул ее раз, другой, третий. Экран оставался черным.

   По спине поползла струйка холодного пота.

   Лера… Лера сказала, что ей отсюда не уйти. Она умоляла не приближаться к очистным. Приходила домой реже и реже, говорила только о Денисе Никитиче.

   Почему Макс все забыл? К черту практику, он свалит отсюда сегодня, уволится задним числом. Но сначала… Сначала вытрясет правду из этого ублюдка. Из Дениса, мать его, Никитича.

   Макс выскочил на улицу. Темные холмы перечеркивали мирные конусы света — прожекторы. За шиворот капнуло — проклятый кондиционер. Макс провел ладонью и замер, глядя, как сероватая с водоворотами капля впитывается в кожу, в трещинки, в уголок ногтя.

   Над головой взвыла сирена.

   Низкий звук зародился позади, вибрируя в костях, взлетел вверх, вонзился в мозг. Из мрака донесся скрежет, будто раздирали что-то металлическое, а следом — торжествующий плеск воды. От одного из зданий к песколовкам побежали тени.

   Макс заозирался. Асфальт глухо рокотал под ногами.

   Он задрал голову: на последнем этаже офиса светились широкие окна — диспетчерская. Фигуры операторов не двигались — будто не происходит ничего. Спокойно жали на кнопки. А на помощь бежать не должны?

   Над холмом взметнулось белое во мраке облако. Лучи прожекторов заметались. Раздался приглушенный расстоянием лязг, хриплые вопли. Денис Никитич! Приемная камера.

   Макс понесся на звуки.

   Он поскользнулся, взбираясь на холм, уперся в землю рукой и отпрянул от отвращения — пальцы погрузились в мокрое месиво. Он пригляделся — от бетонной камеры стекала жижа, почва превратилась в грязь. В дрожащем свете прожектора стенки влажно блестели.

   Что-то плеснуло рядом, морось осыпала макушку — не морось! Увесистые капли. Пахнуло сладковатым, тошнотворным — канализацией.

   Макс затряс головой. Струйки осклизло стекли за ухо, на шею. Горло сдавило дурнотой. Он рванул на себя металлическую дверь — открыто, ура, — и заскочил внутрь.

   Сырой воздух вибрировал. Низкий гул шел снизу. В узком коридоре поблескивали створки лифта, зиял провал винтовой лестницы.

   Лифт скрежетал, отъезжая вниз. Макс дернулся было к кнопке, но шум перекрыл отчаянный стон. Справа падала полоска света. Макс потянул дверь, держась за ней, представляя, что увидит…

   Шум воды оглушил. Непрерывный плеск, как в огромном фонтане. Перед лицом взметнулись брызги, Макс прикрылся рукавом. Выглянул — и обмер, вцепившись в створку двери. Ноги приросли к месту. Внутри все сжалось — бежать! — но оторопь проморозила до костей.

   Под темным небом бурлил открытый бассейн. Над ним нависала площадка. Сквозь решетчатый пол взлетали фонтанчики. Бурые волокна и полиэтиленовые мешки застревали в полу.

   Но Макс смотрел только в одну точку: туда, где, вжимаясь снизу в решетку, белело оскаленное лицо Костяна. Посиневшие пальцы цеплялись за прутья.

   Секция решетки угрожающе кренилась.

   — Д-держись, — выдавил Макс.

   Подался вперед — ноги разъехались. Вонь ударила в нос, в глазах защипало.

   — Держись, — повторил Макс и пополз на карачках туда, где Костян схватился за решетку.

   Ее крайняя секция висела на двух болтах. Неподалеку валялся чемодан с инструментами. Костян привинтил ее на «так сойдет» и сам же поплатился? Но Макс слышал отъезжающий лифт. Здесь был Денис Никитич. Почему не помог?

   И почему вода переливается через край, так не должно быть. За эти месяцы… неужели не починили камеру? Оба пропадали здесь каждый день!

   Костян что-то прохрипел, разевая рот, — не разобрать. Тело вытянулось под углом в мутной воде. Его тащило вниз, на глубину. Проклятье.

   Макс, сглотнув, зажмурился и сунул руку по локоть в воду. Маслянистое, скользкое влилось в рукав. Макс схватил Костяна за руку. Его тут же потянуло вниз — увесистое тело дергалось, будто само стремилось на глубину, в жерло трубы, в подземный водоворот.

   Макс увидел раззявленный рот, мясистые белые щеки совсем рядом. В глазах-щелочках застыл мертвый ужас.

   — Я держу тебя! — крикнул Макс. В рот тут же плеснула вода — и его скрутил рвотный спазм.

   — Ж-жертва, — раздался хрип. — Шеф… убивает всех… Твою Леру. Меня! Кого не жалко. Пополняет запас п-прочности очистных — задабривает воду. В-вместо ремонта, но… меня… ей не хватит. Останови… шефа! Он убьет всех, отдаст ей город… Ублюдок!

   Под коленом хрустнуло. Макс не успел ничего сообразить. Бледное лицо исказилось в жутком оскале. А через миг вода захлестнула распахнутые глаза, мелькнул синий рукав спецовки и тело скрылось в мутных бурунах.

   Макс припал к решетке. Вода со слизью брызгала в лицо, футболка липла к спине. Он не замечал — шарил в воде, но тщетно. Подводное течение выкручивало локти, тащило вниз.

   «Он убивает всех».

   Отъезжающий лифт.

   Денис Никитич столкнул Леру в канал?

   Костян был его помощником, почему его — в расход? Какая связь между трупами и ремонтом очистных, и… Город! Их с Лерой квартирка, пустая коробка из-под овсянки, бабушкины бессмертные часы-ходики… Макс представил, как из ванны, из сливного отверстия, поднимается жирная муть, растекается по бежевому кафелю. Разъедает замшевые сапожки Леры в прихожей.

   Макс на карачках, по-собачьи, пополз к двери — прочь с площадки. Решетка впивалась в колени. Цепляясь за стену, Макс ощупью добрался до лифта. Глаза жгло — то ли от брызг, то ли от слез.

   Он насквозь пропитался пахучей моросью.

   Денис Никитич — псих. Его нужно сдать в полицию. А лучше — найти и врезать как следует, окунуть мордой в грязную пену — чтоб его корежило, как Костяна. Да. Макс смутно удивился собственной кровожадности, но тут же отбросил сомнения. Рассеянно отряхнул волосы, смахнув какую-то слизь.

   С улицы доносился скребущий, выматывающий вой сирен.

   С лязгом подъехал лифт. На панели горели две кнопки: «Один» и «Ноль». Рядом с нулем белела бумажка с жирными цифрами, прилепленная скотчем. Двери сомкнулись, отсекли звуки — как ватой забили уши.

   Лифт, сотрясаясь, поехал вниз. Макс часто заморгал, но цифры на бумажке расплывались. «Минус сорок… Минус сорок пять?»

   Лифт тряхнуло. Он остановился.

   Минус сорок пять метров под уровнем земли. Приемная камера — место, куда насосы перекачивают канализацию из главного подземного коллектора. А подходит он на сорока пяти метрах в толще земли.

   Макс вывалился в полумрак. Пахнуло сыростью. Грохот накрыл сверху, как волна, — пол, стены и сам воздух дрожали. В пустоте, в огромном зале на постаментах из бетона, рычали гигантские насосы, похожие на опрокинутые набок исполинские бочки. Трубы от каждого изгибались, уходя в пол, а от другого конца «бочки» — врезались в стену.

   Заклепки и болты на трубах тряслись. Их будто распирало изнутри.

   Где Денис Никитич?

   Спина окоченела. Футболка и джинсы прилипли к телу. Макс трясся от холода, не в силах растереть руки — так мерзко было шевелиться. К коже пристало все, что плавало в канализации, вонь и слизь въелись в самые внутренности.

   Где Денис Никитич?

   Макс должен узнать правду. Остановить его, заставить отплатить. В конце концов, Макс моложе и не слабак — справится, если дойдет до драки.

   Потолок терялся во мгле. Рокот насосов гремел в ушах. Макс бочком обошел одну машину, вторую. Третья молчала.

   Внезапно что-то мелькнуло. Макс замер. Крошечная по сравнению с насосом-монстром фигурка энергично закручивала что-то на трубе. На неработающем насосе?

   «Останови его», — велел Костян.

   — Денис Никитич! — крикнул Макс.

   Тот обернулся стремительно. Гаечный ключ выпал, звякнув о бетон.

   — Сюда нельзя, — рявкнул Денис Никитич. — Вали наверх!

   — Костян утонул, — сообщил Макс. — Вы его столкнули?

   Денис Никитич подошел вплотную, подобрав гаечный ключ. Внутренности сдавило как ледяной рукой.

   — Что ты видел? — негромко спросил он.

   — Вы убили Костяна. Убили мою Леру! Сбросили в канал, да? За что! Вы больной!

   Денис Никитич запрокинул голову и рассмеялся. Хриплый хохот потонул в гуле насосов.

   — Конечно, больной, как все тут. Молодой, разуй глаза. — Он ткнул гаечным ключом в молчащий третий насос. — Ему сорок лет. А тем двум — за тридцать. Железякам на очистных — и того больше. Все должно было развалиться до твоего рождения. Но работает. Ха! Заметь, никто не спрашивает почему. Всем насрать.

   — Зачем вы убили Леру? — спросил Макс, сжимая кулаки.

   — Чтобы очистные работали! — заорал Денис Никитич. — Чтобы сраный город не затопило говном, чтобы вода не разнесла мои очистные! Вы — вы все, офисные ублюдки, только гадите. Пока вас не касается — не почешетесь. Ненавижу городских жмотов!

   Грохочущий стук вгрызся в мозг. Трубы от насосов затряслись сильнее, вот-вот возникнет щель — и мутная вода собьет с ног.

   Денис Никитич тяжело дышал.

   — Леру за что? — выдохнул Макс. В животе противно дрожало. — А Костян помогал вам убивать. Что, растрепать обо всем грозил — совесть заела?

   — Идиот, — закатил глаза Денис Никитич. — Костян угробил станцию. Я тут жил, в этой камере, я тут ночевал — искал поломку. А этот урод молчал, что не прочистил колодцы, — и теперь нас топит. Там пробка. Вода скоро хлынет обратно в город. Запас, который дала смерть твоей Леры, кончился слишком быстро. Вода снова в ярости. Но после жертвы скоро стихнет, и я прочищу колодцы сам.

   — Не стихнет! — выкрикнул Макс. — Сирены орут. Все ломается там, снаружи!

   Денис Никитич побледнел так, что в тусклом свете стало заметно.

   — Не может быть, — прохрипел он. — Жертва принята. Вода должна успокоиться. Ей хватало одного человека в год. Костян и так внеурочный.

   Под ребрами заныло.

   Почему никто не искал погибших новичков? Вспомнилось худое лицо шустрого полицейского, быстрое оформление документов.

   Дышать стало больно.

   — Вы лжете, — выдавил Макс, зажмурившись. — Вы хотите затопить город и убить всех, Костян сказал… — Он заозирался.

   А где?

   Фигура Дениса Никитича металась у стены, где мигали огни на панели управления — желтые, зеленые, красные. Пол затрясся сильнее. Вибрация пробрала тело так, что ослабели колени.

   Макс заковылял к панели. Что за?..

   Впотьмах наверху раздался утробный рев. Вертикальные трубы шириной в два обхвата затряслись. Макс шарахнулся в сторону. Денис Никитич обернулся — лицо его исказилось отчаянием. Он рванул какой-то рычаг.

   Ступни прострелила дрожь. С грохотом заработал третий, самый древний насос. Макс оглох на доли мгновения. Лицо Дениса Никитича застыло в напряжении: глаза сощурены, рот приоткрыт.

   Секунда… Другая… Огромные заклепки на трубах задрожали, приподнимаясь. Покатые круглые бока заходили ходуном. Макс ощутил, как слипшиеся волосы на затылке встают дыбом.

   — Не-ет, — простонал Денис Никитич. — Бежим!

   Он ринулся к неприметной дверце рядом с лифтом. А Макс в оцепенении смотрел, как вылетают один за другим болты и труба прямо на глазах разламывается на куски.

   Желто-бурый в техническом свете фонтан ударил из куска трубы — смял металл как бумагу. Пена запузырилась на бетоне, подобралась к кроссовкам… От запаха запершило в горле.

   Свет мигнул и вырубился. Зажглись красные аварийные лампы.

   Сердце оборвалось. Макс отмер и бросился бегом — в неприметную дверцу. Ввысь уходила узкая винтовая лестница. Мелькали подошвы Дениса Никитича. Макс ринулся за ним.

   Внизу на ступеньках зашипела вода.

   — Зачем вы это сделали? — проорал Макс на бегу.

   — Обводная линия! — донеслось сверху. — Чтобы не затопило город — хотел перекинуть воду в обход! Мимо забитых колодцев, мимо очистных сразу в реку. Но вода не захотела!

   Макс задыхался. Ледяные поручни обжигали руки. В темноте клокотала, поднимаясь, пена.

   — Какая… вода, — просипел он, — просто насос… старый!

   Далекий вой сирен превратился в непрерывный гул.

   Внутри все горело от бега, от стылого ужаса и от… ярости. Догнать Дениса Никитича, схватить за грудки, встряхнуть. Размозжить череп о бетон, швырнуть вниз — в вонючую маслянистую пену.

   Он бежал и на пролет, на полпролета опережал бурлящую пену. Впереди мелькнуло что-то — Макс с размаху впечатался в шершавую спецовку. Жесткие пальцы сдавили локоть. Миг — и выкрутили руки, придавили к перилам.

   — Эй, молодой, — спокойно сказал Денис Никитич. — Одной жертвы оказалось мало. Я не позволю разнести мою территорию.

   Макс увидел близко-близко беспощадные серые, выцветшие глаза. Понимание заморозило — не вздохнуть. В кроссовках стало скользко и мокро, штанины набрякли.

   — Передай спасибо Лере. На ней мы продержались полгода. Вперед, молодой!

   Удар под дых выбил искры из глаз. Мир померк, висок пронзила боль — холод металла. Макс покатился вниз, судорожно хватаясь за все подряд. Склизкая вода забила рот.
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Она смогла. Она вырвалась, торжествуя, смяла ошметки шершавого и гладкого с заклепками, за которые цепляешься. Уперлась во что-то твердое, оставленное помощником того хитрого ходячего сгустка. Оттолкнулась, набрала мощь и хлынула вспять.

   Цель близка — вернуться туда, где много-много ходячих сгустков, которые сливают в нее липкое, едкое, скользкое — заставляют меняться, перестраивать частицы, запоминать что-то… Что-то не то.

   Она знала, что когда-то помнила совсем другое, и не было столько злобы, но она менялась под влиянием сгустков слишком долго.

   Хорошо бы поймать хитрый сгусток, который столько лет измывался над ней — запирал в твердом и шершавом, прокручивал между гладким и острым, заливал едким. А потом выпускал на простор — но оттуда ее засасывали снова, чтобы в других клетках перемолоть и отправить обратно. В узкие ходы гладкого — извилистые, душные.

   Вытекать из них приходилось тонкими струйками. Ходячие сгустки нагревали ее — так что частицы бесновались внутри, а потом поглощали. О, она брала свое! Впитывалась всюду, где могла… В отместку меняла частицы самой себя внутри ходячих сгустков.

   Чтобы потом, когда доберется и разорвет их всех, легче переварить.

   Может, она поймает-таки виновника всех бед. Хитрый мерзкий сгусток. Попадись он ей — надолго бы затихла, пока с ним разберется. Пока считает все, что знают его частицы.

   Но нет. Взамен себя хитрец подкидывал других — сегодня тоже. Хватит! Она добудет свое сама.

   Она разыщет все ходячие сгустки. Достанет их по узким ходам гладкого с заклепками — затянет в себя, разорвет на частицы. Некому будет сливать в нее едкое и скользкое, вынуждая запоминать чужое.

   И она вспомнит. Вспомнит, что было до… До всего?
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Денис Никитич застыл на краю приемной камеры. Мутная вода пузырилась сквозь решетку, заливала ноги по щиколотку. Он не чувствовал ни вони, ни холода.

   Он смотрел.

   Лучи прожекторов выхватывали тут и там пятна разрухи: покореженные шнеки-транспортеры, вырванные из гнезд металлические мостики, скрученные в дугу.

   Газоны превратились в жижу.

   Будка подстанции обуглилась. Кое-где пробегали синие всполохи. Глубокое, иссиня-черное предрассветное небо разгоралось над отстойниками — вместо озер в них зияла темнота.

   На верхнем этаже коробки-офиса желтели окна диспетчерской. Там наблюдали. Переключали тумблеры из чистенького офиса, пытались управлять насосами и затворами — но электричества не было.

   Денис Никитич хмыкнул. Операторы наверняка сообщили в новости, в город, и к утру здесь будут телеканалы, МЧС и черт знает что еще. Но — поздно. Если он не остановит стихию сейчас — спасателям хватит работы в самом городе.

   Ледяная вода заморозила щиколотки. Оцепенение сковало колени, щупальцами скрутило желудок.

   Денис Никитич смотрел не отрываясь, как вода сокрушала его территорию. Он проиграл. Не справился. Не сумел задобрить: либо второй жертвы, Макса, не хватило, либо… Вода требовала кого-то особенного.

   И он знал, кого именно.

   Он всегда это знал, но не бросать же свою территорию. Город не выделит денег на ремонт очистных, а как сохранить старые? Только он нашел способ — случайно, когда новый рабочий рухнул в песколовку. И вдруг металл перестал крошиться, насосы не срывало, трубы перестали ржаветь. Хватило почти на год.

   Он не хотел верить, но пришлось. Вода пропитала все вокруг, достала из-под земли, легла взвесью из воздуха. Денис Никитич точно знал, чего она хочет. Чуял всем нутром. Словно клетки его тела, клетки мозга поглощали из нее информацию и переводили в картинки, в ощущения.

   Денис Никитич глубоко вдохнул.

   Почти тридцать лет он боролся. И город жил, не подозревая, что на отшибе бурлит концентрированное зло, которое он сам и породил. А когда не знаешь — не боишься. Это любой скажет.

   Он прикрыл глаза. Вонючая морось с привкусом тлена холодила щеки. Под ногами за спиной бесновалась озлобленная вода. Искала жертвы.

   Искала одну-единственную жертву. Которая займет ее надолго, заставит утихнуть.

   Заледеневшие колени заныли. Денис Никитич не чувствовал ступни — и плевать.

   Вода наверняка затопила коллектор, подступила к городу. Вот-вот польется из люков. А люди в домах — офисные воротнички — не в курсе, что случилось. Но скоро кто-нибудь проснется, побредет, сонный, в ванную, а там — черная в ошметках жижа поднимается неуклонно, а в глубине крутятся мелкие водовороты.

   Спасения нет.

   Денис Никитич запрокинул голову, глядя в светлеющее небо. Раскинул руки…
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Легкие жгло от недостатка воздуха. Макс вцепился во что-то. Подтянуться. Ползти. Ноги срывались, оскальзывались на клочьях мусора. В мозгу стучало — вырваться, вырваться, дышать. Руки на ощупь ткнулись в запертую дверь. Макс ударил плечом, вскрикнул от боли. Ребра ныли, легкие горели огнем.

   Зловонная вода щекотала горло, хлюпала под курткой.

   Он схватился за поручень под водой, зажмурился и ударил всем телом. Под веками вспыхнуло красным — секунда — и что-то лязгнуло. Дверь поддалась.

   В лицо пахнуло промозглым ветром, вой сирен вонзился в уши.

   Макс, ошалело мотая головой, на четвереньках выпал в коридор. Ему на спину хлынула вода. Он, ничего не соображая, заковылял вперед, к полоске моргающего белесого света. Оттуда поддувало холодом.

   Он не запомнил, как вывалился из дверей в чавкающее месиво — то, что осталось от газона. Камушки впились в ребра.

   Утробные звуки сирены сверлом вгрызались в мозг. Макс пополз — слепо, припадая на ушибленный локоть. Куда угодно, но подальше отсюда.

   Он очнулся от тишины.

   Сирена стихла. Он поднялся на колени, покачиваясь.

   Впереди белело здание офиса. На верхнем этаже, в панорамных окнах, высились фигуры операторов, как статуи.

   Макс оглянулся. В темноте по холмам бежали бурые потоки. Он стиснул зубы, встал на одну ногу… на вторую. Трясущейся рукой нащупал в закрытом на молнию внутреннем кармане прямоугольник — пропуск. И заковылял к проходной. Уйти отсюда прочь, куда угодно, лишь бы скорей.

   Что-то царапнуло тревожно. Макс обернулся.

   Недавний ужас заморозил легкие, сдавил желудок — не вздохнуть. На фоне светлеющего неба, на холме, высилась фигурка. Она виднелась отчетливо на краю приемной камеры.

   Фигурка раскинула руки. Качнулась вперед, в бассейн… и пропала.
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Тихо шелестел кондиционер. Солнце бликовало на стеклах. Макс поправил галстук, глядя в монитор: график продаж фирмы, торгующей оборудованием для загородных коттеджей, загнулся вниз. Плавно, но ощутимо.

   Директор устроит разнос — снова.

   Макс нашарил стаканчик, отхлебнул и скривился — холодный кофе горчил. В нем плавала мутная пленка. Он выбрался из-за стола. Покосился на колонку новостей и тут же отвернулся.

   Мгновенный озноб пробежал по спине. Макс стиснул зубы: нет, все кончилось. Он нашел тихую работу на остаток практики и с газетной шумихой не связан.

   Заголовки о крупной техногенной катастрофе в соседней области не сходили с первых полос. СМИ муссировали тему: кто виноват, почему городской бюджет не выделял средства на очистные канализации. Кого-то из чиновников даже осудили — условно. Врачи в больницах откачивали людей с отравлениями ядовитыми газами и тяжелыми металлами — говорили, вода поперла из стоков квартир, из люков.

   А потом схлынула.

   Кто-то из операторов на станции додумался включить обводную линию и перебросить поток сразу в реку. Вода ушла, но люди пострадали. Начальнику очистных, считай, повезло — он погиб, а то бы затаскали по судам.

   Макс сморгнул. Под веками вспыхнула картина: фигура на фоне светлеющего неба, раскинув руки, падает вниз…

   Он потыкал кнопки кофейного автомата. Выставил максимальное количество сахара — с недавних пор он терпеть не мог горечь.

   Кофейный автомат заурчал, выплюнул в стаканчик горячую жидкость. Макс посмаковал сладость на языке, в горле. Глотнул еще — и закашлялся. Потому что открыл глаза.

   В пластиковом стаканчике плавала белесая пенка, закручиваясь в центре в водоворот: знакомый темный смерчик.

   Рука дрогнула. Пальцы оцепенели.

   — Максим, график продаж падает. А вы кофе распиваете!

   Макс поднял взгляд.

   Директор смотрел в упор, поджав губы. Свет блестел на лысеющей макушке.

   — Вышел на минуту, — пробормотал Макс.

   Горячий кофе растекся в желудке. Жар от него пробежал по телу, к ногам и вверх по позвоночнику. Затылок щекотно закололо.

   Макс посмотрел на директора. Встряхнуть бы его за грудки, за лацканы дорогого пиджака — впечатать лысой головой в стену. А лучше — в решетку. Вжать лицом в прутья, чтобы мутная пена залилась в оскаленный рот, бензиновая пленка покрыла щеки. Чтобы он задыхался. Чтобы умолял, а вода заливалась в уши.

   — Отчет мне на стол через час! — хлестнул голос.

   — Да, я сделаю, — заторможенно ответил Макс.

   Если подкараулить директора вечером возле всегда пустынного сквера, то все реально. Рядом как раз колодец, в котором постоянно шумит вода. Поднять крышку — пара минут, с его-то опытом на очистных.

   Прихлебывая кофе, Макс пошел к рабочему месту. Он больше не замечал, как вихрятся темные водовороты в стаканчике, поставленном на стол.
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    Оксана Росса

    Кровавик-камень
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— Сыно-оче-ек! Кровинушка-а!

   Полукрики-полустоны черными взъерошенными птицами метались по комнате. И всем было не по себе от чудовищной скорби, что заполонила скромно обставленный домик, вытеснив все светлое, что когда-то происходило в нем. Но надо было смиренно стоять у гроба с распластавшейся рядом женщиной. Невольно впитывать ее боль, мечтая о глотке свежего воздуха. Стараться не смотреть на лицо и шею умершего, изуродованные настолько, что их так и не удалось толком привести в порядок. Получилось лишь прикрыть сосновыми лапами содранную до кости половину лица да спрятать под воротом рубашки дыру на шее размером с кулак.

   Зверь порвал? Или лихой человек постарался? Нашедшие Бориса Лисина на опушке Криволесья — и как добрался дотуда с такими-то ранами — твердили, что и то и другое. Лицо умершего сточили зубы, да, но не звериные, а человечьи. И кусок из шеи они же вырвали.

   Поверить в это было бы невозможно, если бы не Криволесье…

   Слухи — один другого страшнее — скользкими червями ползли по Овражино, оставляя после себя липкий душный след, от которого хотелось бежать куда глаза глядят. Так же как и из этой пропитанной тоскливым ужасом комнаты.

   Но надо было ждать, оказывая поддержку — мучительную для присутствующих и бессмысленную для убитой горем матери. Рано или поздно боль притупится — жизнь возьмет свое. А пока надо было ждать…
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Гудела стиралка. Из кухни доносилось натужное кряхтенье — старый холодильник с возрастом стал шумным, словно глуховатый дед.

   Как Сашка раньше не замечал этих раздражающих звуков? Наверное потому, что они с братом вечно шумели сами — слушали музыку, по-дурацки орали в караоке, телик смотрели. Но все эти звуки исчезли вместе с Пашкой…

   Жалобно, словно больной котенок, скрипнула дверь.

   — Ты решил насчет поездки? — Мама устало прислонилась к косяку.

   Сашка не повернулся на голос. Зачем? Она на него и не посмотрит — как всегда, в последний год ее взгляд при разговоре с единственным теперь сыном сразу устремлялся куда-то вдаль. Хотелось бы Сашке знать, о чем она в это время думает. Как ругалась на сыновей за шум и разбросанные вещи? Как за месяц до Пашкиного исчезновения отходила его мокрым полотенцем за то, что не пришел ночевать?

   — К тете Вале или в деревню?

   Голос ее — тихий, бесцветный — едва достигал Сашкиного сознания. Выбор до смешного невелик, как между казнью и пожизненным. Тетя Валя сюсюканьем сведет его с ума. А в деревне…

   Сашка провел пальцем по столу, оставляя дорожку из пыли, крошек и Белкиных шерстинок. Попытался сосредоточиться на вопросе, чтобы он не растворился в звенящей пустоте, что наполняла его голову. Так же как растворялись голоса учителей и школьные задания. Ах да, деревня…

   Там хорошо — речка, рыбалка, посиделки до утра, малина с куста, яблоки десяти сортов.

   Но без Пашки все теряло смысл. Кто подстрахует на речке? С кем делиться сладкой малиной? Дразнить Веньку Мухомора, чтобы после с хохотом увертываться от хлестких ударов пастушьего кнута?

   — Ну так что? — В мамином голосе, словно молодая трава сквозь холодную землю, пробивалось раздражение. Сашка вздохнул — никуда бы не поехал, так ведь сама наотрез отказалась оставлять его одного на время командировки. Буркнул еле слышно:

   — В деревню.

   Мама отрешенно кивнула, вышла молча. С подоконника спрыгнула Белка, забралась к Сашке на колени, потерлась о руку курносой мордочкой. Он машинально погладил ее. Что ж, как-то придется вытерпеть эти два месяца.
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К вечеру они были в Овражино. Деревня встретила печным ароматом топящихся бань. Суббота — все моются. Даром что в каждом втором доме теперь ванная. Баня — это святое.

   Дед Иван ждал у калитки — высокий, прямой и крепкий как столетний дуб. Гонял меж частыми белыми зубами спичку. Волосы — темные, с легким налетом седины. На открытых предплечьях бугрились мышцы. И не скажешь, что деду за семьдесят. За последний десяток лет он даже будто помолодел. В Сашкиной школе сорокалетний физрук выглядел хуже.

   — Здравствуй, Наталья, — прогудел дед и перевел взгляд на внука, — здорово, Сашок!

   Мама ответила вялой улыбкой, искоса оглядела свекра. У его ног крутилась серая кошка. Заметив в Сашкиных руках переноску с настороженно замершей Белкой, подошла ближе и любопытно привстала. Под гладкой шерстью обрисовался тугой живот.

   — Муха опять брюхатая, — вскользь заметила мама. — Куда котят девать будете?

   Дед перебросил спичку из одного угла рта в другой.

   — Раздадим помаленьку, — протянул узловатую руку, забирая сумки. — Ну что, Сашок? Готов к сезону?

   Наклонился, неумело облапив его свободной рукой. Сашка поморщился — этого еще не хватало. Несвойственная деду нежность умиляла и бесила одновременно. Да еще пахнуло чем-то солоноватым, с примесью сладости, словно бы горстью металлических монет, что долго держали в потном кулаке. Сашка скосил глаза — на вороте дедовой майки темнели пятна.

   — Хорь попался, я его лопатой угомонил, — подмигнул дед, — замарался чутка. Идемте, Лида уж вся исхлопоталась.

   Во дворе пахло скошенной травой и распаренным березовым веником, в доме — свежей выпечкой, картошкой с мясом, оконной геранью и дегтярным мылом. Сашка поставил в сенях кошачий туалет и переноску — пусть Белка осматривается. На широком, как по заказу, подоконнике примостил лежанку, под окно — стойку с мисками.

   — Это скотине столько чести? — насмешливо, хоть и беззлобно осведомился дед.

   Сашка промолчал — для деревенских любая животина просто скотина и не более.

   — Да пусть возится. — Мама мимоходом взъерошила ему волосы, и он едва удержался, чтобы не увернуться из-под мягкой, пахнущей цветочными духами руки. Дед хмыкнул и вошел в кухню.

   Бабушка — низенькая, полноватая, с забранными в пучок волосами — стояла у плиты. Услышав вошедших, оглянулась и, на ходу вытирая ладони о фартук, поспешила навстречу.

   Сашка покорно вынес порцию душных объятий и с облегчением плюхнулся за стол. Мама была терпеливей. А может, и впрямь соскучилась.

   Дед переоделся в чистую рубаху, достал початую бутылку водки, плеснул по стопкам.

   — Да погоди, на стол соберу, — заругалась бабушка.

   — Собирай, кто неволит, — отмахнулся дед и повернулся к внуку: — Давай, Сашок, садись ближе, погутарим.

   Пока Сашка пересказывал небогатый событиями, о которых уместно упомянуть за семейным столом, учебный год, бабушка с мамой накрыли стол.

   — Оставь мальчишку, — шикнула Лидия на деда. — Пусть покушает. Устал с дороги.

   И хоть Сашка и не устал, все же с удовольствием уписал две тарелки тушеной картошки. Бабушка готовила вкусно — с зеленью, с чесноком прямо с огорода. Дожевывая, потянулся к пирогу с грибами, но тут она все испортила.

   — Миленький. — Бабушка уперла подбородок в сложенные домиком ладони. — Кушает за себя и за Пашеньку, царствие ему небесное…

   Сашка чуть не подавился.

   — Спасибо… — пробормотал он, поднимаясь, — я пойду.

   — На здоровье, золотой. — Бабуля и не заметила перемены настроения внука. Мама смотрела в окно пустым взглядом. Только дед ощупал Сашку внимательными глазами.

   Выходя, Сашка услышал, как мама всхлипнула, и поспешно отсек дверью все эти сопли-слезы. Да Пашка бы ржал как сумасшедший, если б увидел, что он тут нюни распускает.

   Соскучившаяся Белка робко мяукнула. Сашка сел на корточки, почесал пушистую мордочку через дверцу.

   — Выпустил бы. — В сени вышел дед. Голос у него был что полевой ветер — насыщенный, терпкий, будящий воспоминания. Противясь им, Сашка внутренне сжался, пытаясь отстраниться.

   — А Муха обидит?

   В кухне засвистел чайник. Там же еще пирожки с прошлогодней засахаренной брусникой, подумалось Сашке. Вспомнились большие корзины крупных, пронизанных солнцем и пахнущих лесом рубиновых бусин. Почти полная его и та, что с верхом, — Пашкина. Брат всегда был шустрее, смелее. Сашка закусил губу — как он ни старался, воспоминания рвались сквозь выставленный заслон…

   — Муха у нас что валенок. Да и в дом мы ее не пускаем, — успокоил дед. — Выпускай.

   — Ладно… — Сашка откинул дверцу.

   — Ну, в баньку? — Дед улыбнулся, и Сашка неожиданно для самого себя шагнул к нему и уткнулся в крепкую, словно дубовая столешница, грудь. Воспоминания прорвались лавиной: вот дед учит их с Пашкой — тогда еще совсем мелких — рыбачить; за вечерним чаем травит байки о таежных походах: как набрел на блуждающую жилу кровавик-камня, встретил говорящего зверя или какое-то иное диво… После того как в лесу погиб отец, дед заменил его двум осиротевшим пацанам.

   — Все будет хорошо, время все перемелет, — гудел дед.

   Сашка шмыгнул носом и вдруг через мятно-березовый аромат чистого белья уловил тот же слабый запах, что удивил его по приезде. Медленно, чтобы выглядело естественно, он отстранился. Украдкой ощупал деда взглядом — из одежды на нем лишь трусы, в руках полотенца, все наглаженное.

   — Ты как? — Дед взглянул сверху вниз, в карих глазах Сашке почудился вспыхнувший интерес. Отчего-то захотелось отойти, скрыться от этих по-волчьи внимательных глаз.

   — Нормально, — он небрежно отмахнулся. — Ты иди, а я Белку тут получше обустрою. Можно мне доску какую-нибудь? Я ей когтеточку сделаю.

   — После баньки сделаешь. А то и с утреца. — Дед смотрел, улыбался.

   Не уйдет, понял Сашка. Проще согласиться.

   Возле бани его ждал неприятный сюрприз. У будки, где прежде жила похожая на овчарку Дина, сидела молодая лайка. Увидев людей, дружелюбно закрутила хвостом-кренделем.

   — А Дина где? — потрепав собаку по голове, удивился Сашка.

   — Сдохла, — равнодушно пояснил дед. — Болела.

   — Ясно… — Сашка шагнул вслед за ним в темноватое нутро предбанника. Раздеваясь, глянул в оконце — собака смотрела на раскинувшийся за огородом лес, перебирала передними лапами. Наверное, мечтала о снующих там белках и зайцах. О том, как было бы здорово погонять их, а не сидеть здесь, на цепи…

   Дед открыл дверь в парную. Дохнуло жаром. Сашка нырнул внутрь, забрался на полок, съежился от пахнущего ромашкой и березой обжигающего воздуха, когда дед щедро поддал на каменку.

   Жар пробрал до костей, мгновенно растопив едва родившийся внутри и не успевший набрать силу холодок.

   А после распаренный Сашка завалился в постель. Наволочка и простыня приятно пахли сухими травами — бабушка всегда перекладывала ими белье в шкафу.

   Сашка лежал и смотрел в беленый потолок. Как обычно, к ночи в голову полезли дурные мысли. Да еще близость к предполагаемому месту несчастного случая, что приключился с Пашкой… И та самая мысль, что раз за разом замыкала круговорот остальных.

   А ведь тела-то так и не нашли.

   Повторил судьбу отца, шептались деревенские. Но если отец погиб одиннадцать лет назад, то с момента Пашкиного исчезновения прошло лишь десять месяцев. А значит, крохотная надежда могла существовать. Пусть и только в Сашкиной голове.

   Заснуть не получалось. Привычным к плотным жалюзи глазам мешал проникающий сквозь занавеску лунный свет, а отвернувшись на другой бок, Сашка встречался взглядом с собственным отражением в большом зеркале на дверце шкафа. Он закрывал глаза, но, зная, что на него смотрит тот, другой, не выдерживал и открывал их. И уже из зеркала смотрел не он, а его близнец, отличающийся лишь чем-то неуловимым. Немного старше, капельку выше, с чуть более резкими чертами лица. Да это же Пашка…

   — Привет… — шепнул он в темноту. Отражение дрогнуло и, приподнявшись, село на кровати. От этого зрелища весь накопившийся в теле банный жар испарился, будто и не было. Сашка сглотнул. На зубах хрустнул лед.

   Отражение встало, шагнуло вперед и остановилось, словно перед невидимой преградой. Пашка ощупал препятствие ладонями, дохнул на зеркало, и оно затуманилось. И с той стороны одна за другой появились буквы, сложившиеся в зеркальное «привет»…

   Сашке стало так жутко, как бывало в далеком детстве, когда они с братом, наслушавшись страшных историй о вампирах и оборотнях, не могли заснуть и, лежа в постелях, еще и специально пугали друг друга. Пашка обычно засыпал первым, а Сашка долго лежал, натянув одеяло до самого подбородка, вслушиваясь — не послышится ли хриплое дыхание притаившегося в углу волколака? Не мелькнет ли на улице размытая тень и не скрипнет ли приоткрываемое бледной рукой ночного гостя окно?

   Он резко отвернулся, трусливо спрятавшись от призрака брата под одеялом. Зажмурился и под дикий стук сердца принялся думать о солнечном дне, который вот-вот наступит. О серебрящейся под солнцем реке, где стайками снуют серо-зеленые колючие ерши и красноглазая прожорливая плотва, а меж утонувшими в тине замшелыми корягами таятся исполинские щуки. О лесных просторах, где непуганые грибы жемчужными россыпями устилают усыпанные хвоей и листвой поляны…

   Он думал обо всем подряд и наконец уснул…

   …А ночью Пашка явился уже не отражением, а во плоти. Сел в ногах, уставился совой — пристально и не моргая. Сашка, почувствовав, как прогнулась кровать, проснулся и уставился в ответ, соображая, снится ему это или нет. Вокруг густой пеленой висела тишина — ни холодильника, ни звуков улицы. А Пашка смотрел и улыбался странной, будто приклеенной улыбкой…

   — Как у тебя дела? — наконец спросил он.

   — Нор… мально, — запнувшись, выдавил Сашка.

   — Расскажи что-нибудь, — неожиданно попросил брат, и его глаза зажглись предвкушением, — в этой темной яме совершенно ничего не происходит.

   И Сашка, удивив самого себя, заговорил. А начав, уже не мог остановиться. Говорил про все — как уже с полгода курит с пацанами за школой, про драки на ровном месте, про красивую новенькую, про то, как подобрал в подъезде замызганного котенка и назвал Белкой, про грымзу-гардеробщицу, что умерла совершенно одна в своей квартирке и ее нашли только через пять дней…

   На этом месте Пашка вдруг протяжно вздохнул, и Сашка осекся.

   — Это очень страшно — умирать в одиночестве, — опустив глаза, тихо сказал брат. — Уж я-то знаю…

   Что ты знаешь, хотел спросить Сашка, но не смог — от представших мысленному взору картин перехватило дыхание, а ужас бешеным волком намертво вцепился в заледеневший хребет, парализовав тело: Пашка, попав под упавшее дерево, умирает со сломанным позвоночником; Пашку, у которого свело судорогой ногу, уносит стремнина; Пашка тонет в болоте…

   Словно прочитав его мысли, брат грустно улыбнулся.

   — Ладно, пойду я. — Он встал и отступил на шаг от кровати.

   — Подожди! — Сашка рывком сел. — Ты мне снишься или нет?

   Пашка хмыкнул и отвел взгляд.

   — Конечно, снюсь. — Он сделал еще шаг и уперся спиной в зеркало. — Иначе как бы я пришел? У меня-то и ног, считай, больше нет…

   Сашка почувствовал, что снова не может дышать — в горле встал колючий ком, который просто невозможно было проглотить. Горло ожгло болью, когда он все же пропихнул его.

   — А сам ты жив, что ли? — хрипло спросил он.

   — Ага… — Пашка неожиданно застенчиво взглянул на него.

   — И где ты?!

   — Тут…

   — Где тут?!

   Пашка посмотрел в окно, за которым громадным сонным зверем ворочался туман. Смотрел долго, не шевелясь. А когда повернулся, в его глазах плавали те же влажные мертвенные сгустки, что и за окном. Даже голос, когда он заговорил, сочился той же сыростью:

   — Я ближе, чем ты думаешь. — Его фигура дрогнула и начала тонуть в зеркале.
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Наутро мама встала пораньше. Сашку разбудили доносящиеся с кухни их с бабушкой голоса. Он глянул в окно — занималось румяно-золотистое, как в меру прожаренный блин, утро. Он сел, спустив ноги с кровати. Пошевелил пальцами.

   У меня-то и ног, считай, больше нет. Губы свело судорогой. Сашка быстро сделал несколько глубоких вдохов. Помогло. Плачущий девятиклассник — жалкое зрелище.

   — Проснулся? — Бабушка заглянула в комнату, просияла улыбкой. С кухни тянуло оладьями. — Идем завтракать, — бабушка поманила за собой, — оладушки с земляникой, как в детстве.

   Наверное, она ждала проявления радости с его стороны, и, чтобы не разочаровывать ее, Сашка с горем пополам улыбнулся заледеневшими губами.

   — Сейчас. — Натянув шорты, он ушел в ванную, умылся и долго смотрел на себя в маленькое настенное зеркало. Потом вспомнил про некормленую Белку и поспешил в сени.

   — Сань! — позвала бабушка. — Ну иди посиди с нами, а то мама скоро уедет уже.

   — Иду, — насыпав корм в миску, он вошел в кухню и уселся за стол. Перед ним тут же появилась тарелка с оладьями, усыпанными сахарной пудрой и крупной земляникой. Он жевал их, вполуха слушая, как мама с бабушкой что-то обсуждают.

   — Я́ичек возьмешь, Натуль? — Бабушка зашуршала в холодильнике.

   Наталья устало потерла глаза.

   — А свежих нет?

   Бабушка хлопнула дверцей. Обернувшись, горестно сморщила лицо.

   — Хорь, будь он неладен, курей подавил! Молодок вот взяли, не несутся еще. Ну я тебе у Любаши возьму.

   — Да ладно, — отмахнулась мама, — чего деньги тратить.

   — Глупости какие. Мы с соседкой завсегда рассчитаемся. Она мне я́ичек — я ей маслица. Или сальца. А ты чего застыл? — переключилась бабушка на внука. — Добавки не просишь…

   Она вывалила ему на тарелку целую сковороду оладий, щедро засыпала их сахарной пудрой.

   — Деду оставь, — пробурчал Сашка с набитым ртом.

   — А ну его, деда твоего! — тут же заругалась бабушка. — Вечно возится в огороде вместо того, чтобы посидеть со всеми! Провонял уж своим компостом вконец! Так что ешьте, нечего ему оставлять.

   Мама послушно тыкала вилкой в оладьи, но Сашка видел, что мысли ее далеко.

   А после обеда она уехала. Сашка проводил ее до такси и, вернувшись в дом, принялся собираться на посиделки. После завтрака забегал Ворон, сыпал перед бабушкой и мамой прибаутками, а за их спинами делал странные знаки. Есть водка, понял Сашка и снова ощутил, как без Пашки все изменилось. Будь он рядом, они бы сейчас беззвучно заорали: «О-о!» — и с предвкушением ждали, когда можно будет свинтить к друзьям. А теперь ему было все равно — ни дешевая водка, ни хохочущие девчонки не вызывали в нем интереса. Когда-нибудь это пройдет — он был уверен, — но точно не сегодня. Он даже думал не ходить, но потом решил, что чем дольше оттягивать момент встречи, тем тяжелее будет.

   И потому пришел в заброшенный клуб, где вечно собиралась местная молодежь. Впервые — один, без Пашки. Привыкнув быть все время вдвоем, он не понимал, что будет там делать один. Да и нужен ли он там теперь? Стоя перед кирпичным зданием, сквозь выбитые окна которого неслись смех и музыка, он как никогда остро осознал свое одиночество.

   Сашка смотрел в окно и видел Пашку. Вот он повернулся полубоком… Вот держит в руке стакан, вот отколол шутку и смеется вместе со всеми… Сашка моргнул. Конечно, Пашки не было.

   Взвизгнула дверь. Кто-то громко чихнул. Кто-то оглушительно заржал, дверь распахнулась целиком, и застигнутый врасплох Сашка шагнул навстречу.

   — Ба! — удивился вышедший парень. — Заходи.

   Он посторонился, и Сашка вошел внутрь. Его увидели, похлопали по плечам, сунули в руки пластиковый стаканчик. Он сел с краю. Потихоньку огляделся.

   Она была здесь. В джинсовых шортиках и черной майке, со стянутыми в хвост густыми каштановыми волосами. Зоя. Их Зойка-пересмешница, в которую они с Пашкой прошлым летом как-то вдруг оба влюбились.

   Сашка помнил отголосок той боли, что ткнулась в сердце, когда Пашка поделился, с кем идет на свидание. С ней — с Зойкой. А ведь когда говорил, знал, что и Сашке она нравится.

   На одно мгновение Сашка тогда возненавидел его — за циничную ухмылку на смуглом и без загара лице, нахальную самоуверенность. Мелькнула крамольная мысль — устроить драку. Но сразу же отпустило. Это ж Пашка. Потому Зойка и выбрала его.

   И Пашка ушел в ночь. И не вернулся. С тех пор Сашка не раз пожалел о своем малодушии. Устрой он тогда драку, и брат мог остаться дома. И был бы жив.

   — Привет…

   Он едва не подпрыгнул — ничего себе задумался. Зойка сжала теплыми пальцами ему ладонь, слегка уколов маникюром. Прижалась к его плечу. Повторила.

   — Привет, — шепнув в ухо и обдав запахом клубничной жвачки.

   — Привет, — шепнул он в ответ, и все вдруг стало как прежде. Сашка засмеялся, сам не зная чему. Зойка засмеялась тоже — тихо, будто замурлыкав.

   — Давайте выпьем за нашего друга Пашку, — вдруг громко предложил забравшийся на сцену Ворон. Сашка обратил внимание, что Ворон не сказал — помянем. Как и все они, он остерегался говорить о Пашке в прошедшем времени. Тела-то так и не нашли.

   Сашка не мешкая опрокинул стопарь в рот, задержал дыхание.

   — Держи, — Зойка протянула ему две пластинки жвачки.

   Сашка поспешно разомкнул губы, и Зойка вложила ему в рот сразу обе. Он торопливо разжевал их. Вкус клубники почти сразу перебил мерзкий привкус водки. А в голове уже приятно шумело. Зойка улыбнулась. Когда он наклонился к ней, она не отстранилась…

   — Но-но, голубки, потише, — прозвучал насмешливый голос, и Сашку словно выдернуло из тумана полузабытья, в который он погрузился. Ворон пьяновато засмеялся, хлопнул его по плечу.

   — Пошли подышим.

   — Кстати, ты знал, что эта херня продолжается? — выдал он, глядя, как ветер, устроив на кирпичной стене театр теней, треплет ветви деревьев.

   Сашка окаменел, веселость слетела с него, как листья с дерева ноябрьской непогодой.

   — Какая херня? — спросил он, хоть и сразу понял, о чем речь.

   — Люди пропадают.

   — И кто же?

   — Мухомор. Уж с месяц как.

   Сашка выдохнул.

   — С него-то что взять? Дурачок ведь.

   Ворон хмыкнул, глянул искоса.

   — Ага, сорок лет как-то протянул.

   Ветер принес тревожный запах полыни. Сашка облизнул губы. Горько. Сами собой полезли в голову мысли о Веньке. Взрослый мужик, а умишка как у семилетки… Как назло, вспомнились все каверзы, что с братом устраивали ему, все дурацкие кричалки, что могли прийти на ум двум оболтусам. Не со зла, конечно, дразнили, так, для смеху… Но теперь стало неловко. Перед глазами как наяву стоял этот взгляд обиженного ребенка… И Венькина рука, до белизны на костяшках сжимающая кнутовище безобидного до поры тяжелого пастушьего кнута.

   Сашка тряхнул головой — разве он пришел сюда киснуть?

   — Да ну тебя. — Он полушутя пихнул Ворона в грудь. — Давай потом об этом.

   — Хорошо, — согласился Ворон. — Просто хотел, чтоб ты знал.

   — Ага… — Сашка развернулся и вошел в клуб. Зойка встретила его вопросительным взглядом. Он беззаботно отмахнулся, позволив ей отвлечь себя от всех вопросов.
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Он плохо помнил, как вернулся домой. Только смазанные, словно неудачные акварели, моменты — как отпирал калитку, целовал мягкие Зойкины губы. Бабушкины причитания и дедов басистый смех…

   И снова он видел сон. Конечно, приснился Венька. Стоял посреди дороги, в вечной красной в белый горох панамке, застенчиво ковыряя грязным пальцем босой ноги землю. Комкал в руке кнутовище. Проходя мимо, Сашка опустил взгляд.

   А Венька все смотрел детскими голубыми глазами, щипал себя за рыжеватую бороденку.

   — Ты собираешься что-нибудь делать? — вдруг спросил он Пашкиным голосом и щелкнул кнутом. Сашка отшатнулся и полетел в какую-то яму. И падение было поистине бесконечным…

   А утро, конечно, началось с тошноты и головной боли.

   Он апатично впихивал в себя щедро сдобренную перцем уху, когда с улицы вошел дед. На его волосах и распаренной коже, словно прилипшие серебристые рыбьи чешуйки, поблескивали капли воды.

   — С утра баню топишь? — скребя ложкой по дну тарелки, вяло удивился Сашка.

   — Люблю это дело, — ухмыльнулся дед. — Может, тебе, это, водки с похмелья-то?

   Бабушка громко ахнула, замахнулась половником.

   — С ума сбрендил!

   — Ладно-ладно, — посмеиваясь, отступил тот и снова обратился к Сашке: — Ты б скотину свою пустил погулять, куда она денется?

   Сашка подумал и решил согласиться.

   Дочерпав уху, он вышел в сени и открыл перед Белкой дверь. Осторожничая, она вышла на крыльцо, удивленно ловя запахи, что нес с собой ветерок. Для Сашки воздух пах травами и немножко медом, а Белка наверняка обоняла многое другое — стоящих в сарае коз, крадущуюся вдоль забора мышь, стрекочущих в траве кузнечиков. Потом она сошла с крыльца и, настороженно поглядывая по сторонам, двинулась к сараю.

   Сашка вошел следом. Пробравшийся за ним солнечный луч тускло отразился на стоявших вдоль стены лопатах и вилах, мимолетной вспышкой блеснул на лезвии висящего на крюке топора. С сеновала доносилось громкое мурлыканье и едва слышное попискивание. Сашка прошел мимо пустых кроличьих клеток, сощурился, оглядывая сарай, и от увиденной картины губы сами собой расплылись в улыбке.

   Муха по-королевски возлежала на сене. На почтительном расстоянии, тараща круглые от изумления глаза, примостилась Белка. Муха на удивление спокойно реагировала на подобное соседство. Под ее брюхом копошились светло-серые комочки. Сашка присел рядом, зашарил глазами, пересчитывая.

   — Че, опросталась уже? — В дверном проеме выросла тень, заполнила собой едва ли не весь сарай. Сашка невольно втянул шею, вжал голову в сведенные плечи. Поймал себя на этом и тут же распрямился.

   — Ага, и много. — Он покосился на деда через плечо. — Семерых насчитал.

   — Эт хорошо, — дед ухмыльнулся и, наклонившись, почесал лодыжку. — Эт завсегда хорошо.

   И от его устремившегося в пустоту взгляда Сашке отчего-то стало не по себе.
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Интересная штука — деревня. Приезжаешь вроде бы в гости, но вдруг оказываешься дома.

   Три недели пролетели как три дня. Того, чего боялся Сашка, так и не случилось. В зону отчуждения он не попал. Были и речка с рыбалкой, и красивое Зойкино тело в бикини на заросшем мягкой травой берегу. И ежевечерние посиделки с музыкой. Было просто еще одно сумасшедшее мимолетное лето кажущейся бесконечной юности.

   А потом все разом кончилось.

   Проводив Зойку, Сашка мыслями витал высоко над землей и, лишь увидев во дворе чужую женщину, что стояла напротив бабушки, очнулся.

   Женщина не выглядела соседкой, забежавшей поболтать. Да и бабушка была настроена враждебно. Они яростно спорили, но, заметив Сашку, замолкли. Незнакомка, на мгновение замешкавшись, развернулась и бросилась со двора, едва не сбив Сашку плечом. В ее бледно-голубых глазах плескался гнев.

   Пропуская ее, Сашка поспешно посторонился. Это ж Венькина мать, глядя на короткие светло-рыжие, словно бы припорошенные снегом волосы, вспомнил он.

   А она, уже проскочив мимо, вдруг шагнула назад и прянула к нему.

   — Все вижу! — зашипела ему в лицо. — Дед твой тварь страшную прикормил, а тварь та сердце его сожрала! Кровавик-камень в его груди теперь! Она и твое сожрет, как отцу твоему лицо сгрызла, да судьбу Пашкину…

   Сашка часто-часто заморгал.

   — Дура заполошная! — Бабушка разъяренной гусыней налетела на незваную гостью, замахала руками. — Что ты мелешь!

   Она теснила ее, пока не вытолкала за калитку. Постояла, тяжело дыша и комкая стиснутые перед грудью ладони.

   — Не обращай внимания, Сашенька. Валька с горя ума лишилась, вот и несет невесть что. — Бабушка выдохнула и вдруг улыбнулась. — Пойдем в дом, я блинчиков напекла.

   Сашка поразился этой быстрой смене эмоций. Какие блинчики, хотел сказать он, но смог лишь кивнуть.

   А после ужина выяснилось, что Белка пропала. Встревоженный Сашка вернулся в кухню.

   — Бабуль, ты Белку не видела?

   Она оглянулась, сморщила лицо в улыбке.

   — Нет, Сашуль, не видала.

   Он сбегал в сарай — Муха лежала на сене, вокруг шебаршились недавно начавшие бегать котята. Сашка заметил лишь двоих, но сейчас ему было не до того.

   Он вышел, споткнувшись о порог. На улице смеркалось. Алый закат заливал деревню кровавыми потоками. Сашка покосился на Ласкину конуру. В безобидности этого пушистого валенка он уже убедился, но кто знает… Присев на корточки, потянул за уходящую в конуру цепь. Ласка выбралась наружу, зевнула, показав клыки. Сашка потрепал ее по косматой холке и заглянул в будку. Внутри пахло псиной. Он даже пошарил там рукой — лишь слежавшаяся солома да пара припрятанных костей. Сашка поднялся, обтер руку о траву и замер… Среди стеблей запутался клок белой шерсти. Подувший ветер принес к ногам еще один. Сашка выпрямился, взглянул туда, откуда прилетел комок, — за невысокой оградой начинались бесконечные огородные сотки.

   Он решительно перепрыгнул заборчик и, поглядывая по сторонам, зашагал через картофельное поле и длинные тыквенные грядки. Миновав теплицы с огурцами и помидорами, остановился. Здесь ему бывать не доводилось — огород никогда не вызывал ни малейшего интереса.

   Оказалось, что он оканчивается неопрятным заросшим куском земли. Торцы теплиц тонули в лебеде, крапиве и одичалой малине. Видимо, чтобы остановить нашествие сорняков, дед насыпал земляные валы и подрубал тяпкой прорастающие стебли. Шагов через тридцать, у самого забора, среди рослого бурьяна едва виднелась неказистая сараюшка. Подобный беспорядок плохо вязался с ухоженной частью огорода.

   Сашка оглядел заваленную срубленными сорняками земляную преграду. Из-под свежих, слегка подвяленных солнцем охапок выглядывали старые, ссохшиеся. Сам не зная зачем, он взял верхнюю охапку за измочаленные концы и откинул в сторону. Следом потащились и случайно зацепившиеся сухие стебли. А вместе с ними покатились комья земли, открыв едва заметную тропинку…

   Собственно, ее и тропинкой нельзя было назвать — так, один-другой сломанный стебель, кое-где смятые листья. Тот, кто ходил здесь, делал это аккуратно. Тропинка упиралась в сарай.

   Сашка перелез через вал, пробрался к двери. Здесь сильно пахло навозом. Что Белке тут делать? Сашка уже разворачивался, как вдруг заметил то, отчего сжалось сердце.

   Кровь. На листьях, на сарайной стене — там россыпь подсохших капель, тут пара смазанных отпечатков.

   Он приоткрыл хлипкую дверь, увидел огромную кучу конских яблок и тут же закрыл. На всякий случай обошел сарай — позади обнаружилась земляная насыпь, полностью закрывающая собой заднюю стену. Хоть и рукотворная, теперь она, поросшая бурьяном и вездесущей малиной, казалась просто частью плацдарма для армии сорняков.

   На всякий случай покыскав, злясь на себя, что послушал деда, Сашка вернулся во двор.

   А на крыльце сидел дед Иван. Шумно отхлебывал чай из большой кружки, скреб ногтями правую лодыжку.

   — Грядки полол?

   От дедова вкрадчивого голоса Сашка замер, ощутив себя пятилеткой, залезшим туда, куда соваться запрещено.

   — Кошку искал… — Он замер, подавившись словами. На обхватывающей кружку руке деда краснели царапины.

   Дед смотрел на него, словно сытый хищник на остолбеневшую жертву. Сашка кашлянул.

   — А что за сарай там, в конце огорода?

   — Просто сарай. — Дед опрокинул в себя остатки чая, подцепил пальцем кружок лимона. Кинул в рот, прожевал не поморщившись. — Привез машину конского навозу, ссыпал туда, так теперь лежит без дела.

   — А что с рукой?

   Дед покосился на царапины.

   — Мухиных котят для соседских ребятишек отбирал, так она вцепилась.

   — Ты ж говорил, она как валенок…

   Дед хмыкнул, поднялся — высокий, здоровенный, чуть не в два раза крупнее внука. Сашка неожиданно почувствовал, как в голове начала шуметь кровь.

   — А Белку не видел?

   — Не-а… — Дед качнул головой, и его изображение в Сашкиных глазах вдруг стало двоиться. Земля под ногами неприятно качнулась. Сильная рука взяла за плечо, поддержала, прекратив противную качку.

   — Пошли домой, темно уже, — сказал дедов голос. — А скотину твою завтра поищем.
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Наутро Сашка не мог вспомнить, как оказался в постели, как уснул.

   В оконное стекло брякнулся камешек. Сообразив, что это значит, Сашка подскочил и метнулся к окну. За палисадником маячила Зоя. Заулыбалась, приложила указательный палец к губам и помахала, зовя к себе.

   — Иду, — беззвучно ответил он, шаря рукой по креслу, на которое вчера вроде бы сбросил одежду.

   — Ты куда? — Бабушка грудью встала у него на пути, когда он обувался в сенях. — А завтрак? Опять эта вертихвостка явилась?!

   — Опять? — Он поднял на нее глаза.

   — Спозаранку тут крутится, — буркнула бабушка и под сердитым Сашкиным взглядом юркнула за дверь. — Как есть вертихвостка.

   — Белка не пришла? — крикнул он вслед.

   — Нет. — Бабушка загремела посудой.

   И деда нет, думал Сашка, идя через двор на улицу.

   Зойка ждала его за забором.

   — Чего в дом не зашла? — Он обнял ее, зарылся лицом в пушистые волосы.

   — Пошли на речку. — Она с улыбкой отстранилась и вместо ответа потрясла шуршащим пакетом. — Я завтрак приготовила.

   От реки тянуло свежестью, на середине лениво играла рыба. Сашка жевал бутерброд, глядя, как у берега скользят водомерки. Словно сговорившись, ели молча, не желая нарушать тишину утра.

   — Боюсь я твоего деда, — наконец заявила Зойка, когда, съев по бутерброду, они валялись на траве.

   — В каком смысле? — надкусывая отыскавшееся в пакете яблоко, удивился Сашка. Но больше по инерции удивился, а у самого внутри уже загорелся тревожный индикатор.

   — Он жуткий какой-то.

   — Да ладно… — Он еще пытался улыбаться, словно над глупой шуткой — но ведь и впрямь глупость, это ж деда Ваня, свой, родной. — Что в нем жуткого?

   Зойка села, распустила хвост, связала его заново и, обняв колени, устремила взгляд за реку.

   — Тетя Валя, Венькина мать, говорит, что у него кровавик-камень в груди вместо сердца…

   — Чего-о? — насмешливо протянул Сашка и сразу вспомнил недавнюю сцену во дворе дома. — А, ну да, она и к нам приходила. Чушь какую-то несла.

   — И пахнет от него странно, — упрямо продолжала Зойка. — Мы когда еще с Пашкой встречались… — Она замялась и покосилась на Сашку.

   Боится, как отреагирую, понял он. Потому просто смотрел на нее, улыбаясь и перекатывая в пальцах яблоко.

   — Он нас пару раз во дворе у вас застукивал… Ну подходил, заговаривал… Я сразу почуяла…

   Сашка замер. Не заметь он сам исходящий от деда легкий непонятный запах, мог бы просто не обратить внимания на Зойкины слова. А ведь дед баню дважды в неделю топит, все моется…

   — И что за запах? — Он усмехнулся, показывая, что всерьез не воспринимает все это, но губы вдруг предательски дрогнули.

   Зойка замялась, а потом выпалила:

   — Мертвечина!

   — Ну это уж чересчур… — пробурчал Сашка и замолчал, не зная, что говорить дальше.

   Зойка повернулась так резко, словно в нее камень кинули. На загорелом лице проступил сердитый румянец.

   — Ты знаешь, что баба Лида за год трижды кур покупала?

   — Так хорь потаскал…

   — И собака ваша пропала! И кошка вечно брюхатая ходит, а котят нет. Мой отец хотел кроля купить у вас на племя, так и кроликов не оказалось.

   И Белка исчезла, мог бы добавить Сашка, но вместо этого промямлил, словно в оправдание:

   — Дед говорил, Дина умерла…

   Зойка не стала спорить. Сашка даже не понял, услышала она его или нет.

   — Пашка не просто так исчез… — Она нервно почесала ногтями щеку, оставив красные полосы. — Он что-то увидел в ту ночь.

   Сашка хмыкнул и со злостью запустил недоеденным яблоком в реку.

   — Ага… И дед его убил, так, что ли?

   Зойка дернула плечом.

   — Мне почем знать? Сам-то ничего не замечаешь?

   Можно было бы слукавить, сказать, что все обычно, но отчего-то язык не поворачивался. Зойка словно поняла Сашкино состояние, перестала ершиться. Предположила негромко:

   — А если он кормит кого-то?

   — Да кого?

   — Может, из леса зверя притащил. Волка. Рысь…

   — Зачем?

   Зойка поежилась.

   — Откуда мне знать?

   Сашка на мгновение задумался.

   — Если представить, что ты права… На минуточку… То где б он мог держать дикое и опасное животное?

   И сразу же в памяти услужливо всплыл заброшенный сарайчик. И гора земли за ним. Откуда она? А если под сараем погреб? Что в нем? Или кто?

   — Есть у нас за огородом одно странное местечко…

   В Зойкиных глазах вспыхнул азарт.

   — Заглянем? — предложила она.
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Сарай был сверху донизу забит навозом. Если в полу и скрывалась крышка от погреба, то она была напрочь завалена. Только у входа оставалось немного места. Рядом на крючке висел плащ, стояли резиновые сапоги. Сашка взглянул на размер сапог — ему велики, а вот деду в самый раз. На подошвах виднелись прилипшие соломинки и кусочки навоза.

   Еще там был фонарь. Сашка включил его — работает. Зойка нетерпеливо пихнула его в спину.

   — Давай за кучей посмотрим, — скомандовала она.

   — Да как мы ее обойдем-то? — Сашка осветил навозную гору, невольно сморщился.

   — По краешку!

   Подталкиваемый ею, он двинулся вперед, стараясь как можно плотнее держаться к стене. Подошвы кроссовок давили мягкое и липкое. Зойка, шумно дыша сквозь прижатый к лицу низ футболки, словно тень двигалась следом.

   Они остановились позади кучи. Сашка ощупал светом фонаря заднюю стену, и Зойка торжествующе пискнула, когда тусклый луч осветил сколоченную из досок почти незаметную дверь. Сашка, приготовившись к чему угодно, толкнул ее… и сердце ухнуло в желудок. Коротко всхлипнула Зойка и тут же спрятала лицо в ладонях.

   Это было похоже на пыточный застенок, на сцену из фильма ужасов. Низкий, подшитый деревом потолок опирался на толстые вертикальные балки. Вдоль стен тянулись ряды клеток. В них сидели кошки, кролики, куры, белки. Испуганные, прячущиеся от света, грязные, истощенные. Некоторые не подавали признаков жизни. Пахло несвежей едой, загаженной соломой, спекшейся кровью.

   А потом Сашка увидел в одной из клеток нечто… Вернувшееся на место сердце забилось вытащенной из воды рыбой. Внутренний импульс толкнул Сашку туда. Просто взглянуть… Потому что… да потому, что этот грязный маленький комок никак не мог быть Белкой.

   И все же он распахнул закрытую на крючок дверцу и приподнял мертвому зверьку голову. И замер, ошарашенный тяжестью той плотной душащей массы, что навалилась на него. И сам не ожидал, что будет так больно…

   Шерсть скомкалась и утратила белизну, но смешная курносость была слишком узнаваема, чтобы он мог спутать ее с кем-нибудь. Сашка вытащил зверька и прижал к груди. Не было ни брезгливости, ни страха. Только огромная, неимоверная жалость.

   Он бессознательно баюкал мертвое тельце, вспоминая, как поил найденыша молоком, как учил кошачьим премудростям.

   А потом на смену жалости пришла злость. Словно сквозь рыхлый обволакивающий слой пробились острые, рвущие плоть шипы. Злость подстегивала, требовала действий.

   Сашка положил Белку на землю у стены, постаравшись выбрать место почище. Теперь-то он точно выяснит, что за тварь дед держит в этом гадюшнике!

   Он поморгал, сбрасывая слезы — ну глупо плакать из-за кошки, — и двинулся вперед, поводя фонариком. Пол довольно круто уходил вниз. Мы под той земляной кучей, понял Сашка. А потом луч света уперся в еще одну стену. И в ней тоже была дверь…

   Комната, что оказалась за нею, была просторной — свет фонаря утонул в темноте, не достав до стен. Сашка и Зоя стояли у порога, страшась шагнуть в неизвестность.

   Пропитавший комнату запах не давал дышать. Застарелая моча, экскременты, гниль и сладость одновременно — здесь явно кто-то жил. И жилось ему несладко.

   В темноте слабо звякнуло. Цепь? Значит, все-таки зверь? Сашка заколебался — опасен ли он?

   — Не ходи дальше, — шепнул он Зойке, но она лишь сильнее вцепилась в него.

   Через несколько шагов из темноты выступил лежащий на матрасе смутный силуэт. И чем ближе они подходили, тем яснее становилось, что на матрасе лежит не зверь. И когда размер совершенного дедом преступления дошел до Сашкиного сознания, его начало колотить.

   — Я… я тут постою… — невнятно выдохнула Зоя, но Сашка ее не слышал.

   Сотрясаясь от озноба, он подошел вплотную к матрасу и присел на корточки.

   И тут по голове словно вдарили кувалдой. В глазах вспыхнуло, и Сашку повело в сторону. Он уперся рукой в пол, сохранив равновесие, и замер. Время остановилось. Исчезло ощущение реальности. Он снова видел сон, в котором Пашка приходил к нему. Только теперь Пашка — худой как скелет, неподвижный — на самом деле был здесь, но вот поверить в это было решительно невозможно.

   А потом эта невозможная реальность обрушилась на него, сдавив горло и голову раскаленными железными обручами. А в глубине обожженного разума сгорающим в свете свечи мотыльком билось — не успел!

   Рука подломилась, и Сашка сел на присыпанную сеном землю.

   — Кто здесь? — вдруг прошелестел голос, отдаленно напоминающий Пашкин. Словно кто-то записал Пашку, потом сделал запись с записи и так до бесконечности, пока голос не исказился почти до неузнаваемости. Лишенный оттенков, безжизненный, похожий на настоящий настолько, насколько отражение в грязном окне может напоминать настоящую внешность. — Я не вижу…

   Зойка захлебнулась рыданием и бросилась вон. Сашка, еще ничего не успев осознать, осторожно коснулся Пашкиной руки, но даже это легкое касание вызвало ответную дрожь.

   — Не бойся… — прошептал он и за биением крови в ушах сам себя не услышал, — это я, Сашка…

   Зато Пашка услышал. По иссохшим губам скользнула недоверчивая улыбка. Точнее ее тень. Но даже она неожиданно превратила его в почти прежнего Пашку.

   — А я все думал, когда ты поднимешь свою задницу…

   Сашка слушал его, а ураган мыслей набирал обороты. Надо вынести его отсюда! И вызвать скорую! Позвонить в полицию! Он быстро ощупал брата — слава богу, ноги были! Неподвижные, худющие, с цепью на правой, но целые!

   — Ты меня лапаешь? — шутливо возмутился Пашка.

   — А… ага, — Сашка начал заикаться. Руки у него тряслись, как у алкаша.

   — А я ног не чувствую… — признался Пашка. — И не вижу ни хрена…

   — Это от темноты, и от голода, и что лежишь тут долго. — Сашка непрерывно гладил брата по голове. — Я тебя вытащу, а в больничке тебя подлечат. Все будет хорошо, вот увидишь.

   Пашка продолжал смотреть в потолок.

   — А дед где? Вряд ли он захочет, чтобы меня увидели… Ты прикинь, он пил мою кровь…

   — Я не знаю, где этот упырь. — Сашка соображал, сможет ли вынести Пашку на руках. — Попробую тебя поднять. Потерпишь?

   — Наверно… — Пашка сжал губы. — Видок у меня…

   — Отличный, — подбодрил его Сашка, просовывая руки ему под спину и ноги. В голове понемногу прояснялось, и казалось, что от затопившей все его существо радости он просто захлебнется. Его не смущала ни вонючая Пашкина одежда, ни кошмарный вид. Все можно исправить!

   Брат обвил его шею почти невесомой рукой.

   — А истукан где? — вдруг шепнул он.

   — Кто?

   — Тот, кого дед кормит…

   По комнате пронесся протяжный вздох, взъерошил волосы на Сашкином затылке, сыпанул за воротник ледяного крошева. Сашка выдернул руки, развернулся, и свет фонаря выхватил из темноты у боковой стены фигуру.

   Ужас, словно крыса, вгрызся в сердце мелкими острыми зубами. На мгновение — и отступил: фигура оказалась неживой.

   Это был деревянный столб, с вырезанным и раскрашенным подобием лица с гротескными чертами: круглые глаза навыкате, толстые губы-вареники. Пол возле истукана усыпали кости и заскорузлые шкурки.

   — Эту образину… — начал Сашка, но Зойкин визг оборвал его. Сашка вскочил, подошвы скользнули по затоптанному сену. Он взмахнул руками и тут же замер — Зойку втолкнули внутрь, а проем заслонила высокая фигура.

   — Снова здорово, — желчно процедил дед. — У нашего семени на роду написано лезть куда не просят?

   Он пинком закрыл дверь и, словно актер в свете софитов, в желтоватом пятнышке Сашкиного фонаря прошел к истукану. В руке у него извивался зверек вроде куницы. Дед вскинул руку и преспокойно впился зубами ему в загривок. Обрывая болезненный писк, дернул шеей и разом отхватил зверьку голову.

   У Сашки отвалилась челюсть. Зойка вскрикнула и спряталась за его спину.

   Из разорванной шеи куницы свисали желтоватые и сизо-красные нити. По свалявшейся шкурке сочилась кровь, застывая липкими сгустками. Дед поднес тельце к лицу истукана и прижал к его губам.

   Кормит, остолбенело разглядывая происходящее, понял Сашка. Он во все глаза смотрел на чудовище, неожиданно принявшее облик его родного деда. В голове болезненно ворочались мысли. Оставалось сопоставить факты и сделать выводы.

   — Нет никакой твари… — Он поперхнулся воздухом. — Это ты…

   Дед двинулся к нему — огромный, темный лицом. Чернели глазницы, кровавой дырой кривился рот. За Сашкиной спиной взахлеб рыдала Зойка.

   Подойдя вплотную, дед отбросил трупик и, выбросив вперед руку, схватил перемазанными в крови пальцами Сашку за лицо. Тот дернулся, отбросил дедову руку.

   И тут его будто затопило жгучей волной. Как кипятком ошпарило. Правда — неприглядная и бесстыдная, словно пьяная девка, — явилась ему во всей своей разнузданности.

   — Это ты убил отца!

   Он взмахнул фонарем и двинул им деда в лоб. Тот коротко хекнул и тут же пнул внука сапогом в живот. Сашку швырнуло на колени, желчь обожгла пищевод, наполнила рот горечью. Фонарь укатился в сторону, бросив на дальнюю стену тонкий луч мутного света.

   — Думаешь, я хотел этого?! — словно безумный вращая глазами, взревел дед. — Куда они оба полезли?! От него я не мог их спасти!

   Стоя на карачках, Сашка жадно хватал воздух ртом. Оставалось надеяться, что дедов гостинец не перебил в животе ничего.

   — Да от кого… — чувствуя, как выворачиваются наизнанку внутренности, проблеял он.

   — От Него! — дедова рука указала на идола, а сам он согнулся в почтительном поклоне.

   — Ты больной! — Сашка визгливо хохотнул. — Это просто деревяшка!

   — Не см-е-ей! — дед погрозил ему пальцем. — Не гневи!

   — Это! Простая! Деревяшка! — заорал Сашка. — Больной ты урод!

   — Не гневи! — Взревев, дед метнулся к стене, выхватил из темноты лопату и рубанул наискось, метя внуку в голову. Ошеломленный Сашка отпрянул, но недостаточно быстро — металл со свистом взрезал кожу на виске и погасил свет. Заливаясь кровью, он опрокинулся навзничь. Руки лихорадочно шарили вокруг, пытаясь помочь телу встать. Снова свистнула лопата. Убьет, понял Сашка, сжимаясь в комок.

   Однако удара не последовало. Он слышал, как матерился дед, что-то яростно щелкало, истошно вопила Зойка.

   Сашка ощупал голову — с левого виска свисал порядочный шмат кожи. Как попало он прилепил его обратно и, прижимая пальцами, с горем пополам поднялся.

   Что-то продолжало щелкать. Зверем рычал дед. Сашка отчаянно тер залитые кровью глаза и наконец увидел…

   То свиваясь в тугой узел, то распрямляясь, кнут работал со скоростью атакующей кобры. Полоса сыромятной кожи перетягивала деда поперек лица, била в грудь, охаживала по плечам. Дед крутился вьюном, но пробиться сквозь секущую воздух преграду не мог.

   Это ж Венька, не веря своим глазам, понял Сашка. А за Венькиной спиной перепуганный Ворон с топором.

   И вдруг дед, извернувшись, схватил кнут и дернул на себя. Венька, не устояв, покатился по полу, и дед кошкой прыгнул на него. Кулаки взмахнули словно молоты, кроша лицо. Кровь брызнула во все стороны. С отчаянным воплем Ворон вскинул топор. Лезвие с хрустом — будто грецкий орех раздавили — вошло деду в спину и застряло, покачиваясь чудовищным отростком.

   Несколько секунд дед еще сидел на слабо барахтающемся Веньке, потом скатился набок и замер бесформенной грудой.

   Вдалеке взвыла сирена, к ней, как волки на охоте, присоединились еще несколько.

   Сашка видел, как Ворон помогает Зойке встать, как чудовищным жуком ползет по полу Венька и, пытаясь подняться, слепо шарит руками, цепляясь за идола… И, уже проваливаясь во мглу, он почувствовал, как кто-то трогает его за руку, с трудом открыл глаза и увидел пристальный взгляд деда. Его пальцы тянулись к Сашкиной ладони, и тот, как бы противно ни было, позволил прикоснуться к себе.

   И было ли то некой возникшей связью между дедом, превратившимся в чудовище, и внуком, едва не ставшим его добычей, или просто бредом угасающего сознания, но Сашка вдруг внутренним взором увидел всю картину…
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Иван Лисин смолоду увлекался бортничеством. По весне, едва начинал таять снег, Иван шел в лес — проверить, как перезимовали пчелы, почистить борть, убрать подмор.

   Он мог бы заманить рой в колоду и перенести ближе к дому, но это значило растерять уникальность меда — здешние пчелы собирали нектар на поросших вереском торфяниках.

   Тот день, когда жизнь Ивана бесповоротно изменилась, начался как обычно.

   Зная, что ему предстоит долгий путь, он встал спозаранку. Подкинул в остывший котел дров, собрал съестной припас на день, сменную обувь и нательное белье. Взял в сенях топор и пятиметровый кожаный кирам и затемно вышел из дома.

   Весна того года выдалась ранней и сырой. В начале марта уже частили дожди, за считаные дни превратив снежное одеяло в рваную ветошь. Тусклое солнце каждый день сонно оглядывало мир, явно не понимая, для чего его разбудили так рано. По деревенским улицам текли потоки мутной снеговой жижи.

   Иван шел ходко — когда солнце позолотило макушки сосен, было пройдено не меньше половины пути. Остановившись в приметном месте, он отыскал взглядом гостеприимное бревно, на котором уже не раз перекусывал. Присев, вынул из рюкзака бутерброд с салом, термос и, умостив все на коленях, кинул взгляд вперед.

   Криволесье… Странная, необитаемая часть леса. Если тут кто и жил, так разве что навки да лешие.

   Иван неспешно жевал белоснежные, с тонкими розоватыми прожилками ломтики, изредка поглядывая на причудливую стену деревьев. Закрученные в жутковатые спирали, они клонились в разные стороны, словно неведомая сила закружила их, свела с ума да так и бросила.

   Одни верили, что причина этого — скрывающееся в глубине Криволесья древнее капище, по сей день не утратившее темной силы. Другие утверждали, что виной тому залежи железной руды.

   Лет сорок назад здесь даже собирались начать добычу гематита. Взялись рыть карьер да отчего-то бросили. Поговаривали, что жила кровавик-камня, как в народе называли гематит, оказалась блуждающей.

   Рыхлая почва и близость торфяников сделали свое дело — карьер продолжил разрушаться. По весне ржаво-красная талая вода наполняла его, размывая склоны. С каждым годом он расползался вширь, словно запущенный ожог с некрозом. Раскисшая земля не удерживала корни деревьев, и кривые сосны падали одна за другой. Новоявленный овраг был полон их безжизненных изломанных тел.

   Местная легенда гласила, что сделанная из такого дерева кукла с вживленным в грудь кровавик-камнем может забрать душу. Иван смеялся над подобными суевериями. Мертвых кукол он не встречал, а вот с людской подлостью сталкивался предостаточно. И ни в какой кровавик-камень не верил — если сердце с гнильцой, то оно себя проявит безо всякой там магии.

   Перекусив, Иван поднялся. Взглянул на наручный гирокомпас — магнитный здесь не работал, как сбоили часы и напрочь разряжался телефон. А без компаса можно было часами ходить по кругу. Солнце не помогало — время тут чудило: могло скакнуть или замедлиться, и то, что ты считал рассветом, на деле оказывалось закатом.

   Заблудишься — помочь будет некому. Местные сюда не совались — к чему? Криволесье ничего не родило. Редкие настырные туристы, жаждущие эффектных снимков, пропадали без вести. Звери и птицы обходили Криволесье стороной. Лишь злые дикие пчелы, словно поняв, что здесь можно не бояться врагов — ни медведей, ни куниц — облюбовали это место.

   Иван шел, глядя под ноги. Подтаивающий снег опадал, словно взбитые яичные белки, обнажая склоны гигантского оврага. Не заметишь края — скатишься в полную снежной каши ямищу.

   Когда Иван добрался до подновленного в прошлом году мостка, оказалось, что тот сполз с подмытого склона. А ведь оставлял в запасе добрые полтора метра…

   — Чертова водороина… — Иван оглянулся, подыскивая подходящую валежину, как вдруг сбоку раздался глухой хлопок, переросший в стонущий гул, и одна из растущих на краю оврага сосен накренилась, взрыв корнями рыхлую землю.

   От рухнувшего ствола в воздух взвились клубы снежной пыли. Словно в агонии, подрагивали торчащие из оврага корни. А вывернувшийся пласт земли обнажил яму глубиной в три человеческих роста…

   Иван вытянул шею. Упавшая сосна не могла утащить за собой столько земли. Значит, где-то под ней скрывалась полость… А потом земля плавно колыхнулась, и почва ушла у него из-под ног. Лес кувыркнулся, небо с землей поменялись местами. Пронзительно хохотали навки. Падая, Иван видел лишь головокружительный танец беснующихся деревянных тел…
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Он очнулся от боли в спине и затылке. Глаза не видели, и разум сжался от ужаса — ослеп! Но по проступившим размытым силуэтам стен и обломанных корней он понял, что просто очутился в темноте. Темнота пахла сыростью. А сквозь сырость тянулась тончайшая струйка гниловато-приторного запаха.

   Противно до одури кружилась голова. Шапки не было. Иван коснулся затылка, и на руке осталось липкое влажное пятно. Пошевелил ногами и с облегчением выдохнул — ноги слушались. Из глубины пещеры донеслось глухое ворчанье. Спину продрал мороз — а если медведь? Невероятно, но если?

   Иван пошарил вокруг — вдруг отыщется топор, — но под руку попадались лишь комья земли. Оскальзываясь, он с трудом поднялся и двинулся вперед, пытаясь определить, где выход. Оступившись, взмахнул руками и зацепил что-то гибкое, свисающее сверху. Посыпалась земля — Иван метнулся в сторону, уходя из-под града валунов. Вместе с ними в пещеру съехал и ствол поваленной сосны.

   Когда пыль осела, Иван осмотрелся. Упавшее дерево, почти закрывая собою просвет, лежало наклонно, макушкой упираясь в землю, корнями стремясь в небо. Но едва Иван принялся карабкаться по нему, снаружи раздалось натужное гудение, и еще одна сосна, горестно трепеща ветвями, рухнула вниз. Пещера заходила ходуном — сыпались комья земли, ворочался пол. Внизу что-то хрипело, боясь упустить добычу. Сорвавшись с ненадежного насеста, Иван полетел прямо туда, где его ждало нечто…

   Запах гнили перекрыл дыхание. Он ударился головой, почувствовал, как корни и ветки секут кожу. Ноги провалились во что-то жесткое и податливое одновременно.

   Он едва не задохнулся — рот и нос были полны земли. Иван кашлял долго и надрывно, едва не выхаркав легкие. После лежал в изнеможении, пока боль в пояснице и вывернутых ногах не стала невыносимой.

   Он все пытался умоститься на рассыпающихся комьях земли, как вдруг в полумраке проступило темное широкоскулое лицо. Надвинулось, обдав звериным дыханием. Прикрытые тяжелыми набрякшими веками глаза сочились злобой и холодным интересом. Простреливший спину приступом радикулита испуг отпустил, стек вниз холодными липкими волнами, оставив после себя промокшие от пота подмышки — лицо не принадлежало человеку.

   Это был идол. Гнилая колода с грубо вырезанным лицом. Порождение безумия леса или дело человеческих рук?

   Мощный лоб завершался лысой макушкой. Под короткими выпуклыми дугами, имитирующими кустистые брови, темнели глазные впадины. Длинный прямой, словно лезвие ножа, нос упирался в толстые брезгливо выпяченные губы. Тяжелый подбородок завершал надменную маску.

   Весь день Иван пытался освободиться. Сумел выдернуть левую ногу, но правая застряла намертво. Лодыжка горела огнем. Что-то — сплетение корней, кривой сук — держало ее.

   Иван тянул ногу изо всех сил, пытался распутать невидимые узлы — бесполезно. Идол наблюдал. Насмехался.

   Смотреть в ответ было невыносимо. И сил уже не было. Иван откинулся на спину и уставился в едва видимое меж стволов и веток серое небо. Начало моросить. Капли — холодные, мелкие — густо сыпались вниз. Иван облизал губы. Подставил под пахнущий хвоей дождь ладони, поочередно слизывая влагу то с одной, то другой. С водой в рот попадала земля. Скрипела на зубах.

   Изнемогающий, промокший и замерзший, он то и дело проваливался в болезненный сон…

   …Заканчивался второй день. Поясницу немного отпустило, зато лодыжка распухла еще больше. Лихорадило. Может начаться гангрена, меланхолично думал Иван, безотрывно глядя в тусклое небо. Иногда сквозь апатию прорывалась паника, и он начинал метаться, словно пойманный в капкан зверь, в безуспешных попытках вырваться на свободу.

   Идол не отпускал. Смотрел, ухмылялся.

   Чувствуя, что снова отключается, Иван взвыл и прокусил большой палец. Боль, что должна была быть острой, показалась далекой и бесцветной, как уплывающий туман, однако взбодрила его. По подбородку, щекоча, потекла кровь. Сквозь узкую прореху меж туч слабо блеснуло солнце, отразилось от черно-стальных и вишневых пластов. Нашлась-таки блуждающая жила кровавик-камня!

   Глаза идола алчно вспыхнули. Губы жадно приоткрылись… Иван оскалился.

   — Кровушки захотел? — ерничая, он скрутил кукиш. Деревянное лицо дрогнуло, напряглось в предвкушении. — На-ка выкуси! — Иван зло ткнул идола в лицо.

   Древесина чавкнула, расползлась сгнившим картофелем. Иван запоздало отшатнулся, но тело повлекло вперед. Теперь застряла и рука.

   Кровавик-камень в груди куклы из мертвого дерева может забрать человеческую душу.

   — Лучше болячки мои забери! — содрогнувшись, рявкнул он взирающей на него намалеванной харе. И внутри колоды что-то коснулось пальца — мягкое и слабое, будто толстый червь. И тут же вцепилось, засасывая. Иван завопил. Он извивался в попытках освободиться и в какой-то момент понял, что его не держат.

   Постанывая, торопливо отполз в сторону. Идол наблюдал за ним. Прежде блеклые глаза блестели, рот кривился в сытой усмешке. Иван затравленно смотрел на него, понимая, что он вовсе не вырвался. Его отпустили.

   Он закрыл глаза, и быстрый горячечный сон сморил его. Проснулся насквозь мокрым от пота. Зато ничего не болело. Отлежался, подумал он и боязливо глянул на идола. Тот стоял на прежнем месте. Сыто поблескивали под полуопущенными веками глаза. Еще недавно сплошь гнилая древесина приобрела приятный здоровый оттенок.

   — Нажрался, да? — не скрывая отвращения, пробормотал Иван. — Ну, будь здоров, тварь. А мне пора.

   И принялся карабкаться наверх.

   — Возвращайся… — беззвучно напутствовал идол.
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Конечно, возвращаться он не собирался. Добраться поскорее до дома и забыть, забыть напрочь жуткое происшествие. Но на третьи сутки, встав ночью по нужде, Иван почувствовал, что недавно пострадавшая нога кажется ватной. Он закатал штанину и обомлел — ссадины на лодыжке превратились в черные гангренозные пятна. Нога казалась набухшей, словно пропитанная водой губка. Иван осторожно коснулся пятна и едва сдержал крик — в месте прикосновения кожа лопнула. Из трещины густо сочилась сукровица, застывая бугристыми восковыми потеками.

   Он сразу понял, что делать — при виде гангрены его неверие мигом обратилось в веру. Но с такой ногой ему не пройти и километра.

   На размышления ушла минута. Иван захромал из дома. Доковыляв до курятника, схватил первую попавшуюся сонную курицу и оторвал ей голову. Мертвое пернатое тело запоздало трепыхнулось. Хлещущая из раны кровь попадала на бьющие по воздуху крылья, летела в лицо, покрывая его багровой рябью.

   Поддавшись наитию, Иван приник губами к куриному горлу. Теплый запах парного мяса ударил в нос, вызвав тошноту. От первого глотка нутро взбунтовалось, но, пересиливая себя, он продолжал глотать, пока кровь не иссякла.

   Отдышавшись, он поднял штанину — пятна поблекли. Стараясь не думать, во что ввязывается, Иван похватал пяток спящих курей и запихнул их в мешок.
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Идол был на месте. А куда б ему деться, жирно размазывая по деревянному лицу кровь, думал Иван, это ж просто колода.

   Когда он выбрался из пещеры, нога была в порядке — о черных пятнах напоминал лишь легкий зуд. А еще перестала ныть ушибленная поясница. Когда-то поврежденный глаз видел, как и здоровый. Вот только от него самого попахивало гнильцой…

   Жена встретила его на крыльце.

   — Окаянный! — заголосила она. — Ума решился?! Почто несушек изничтожил, ирод?!

   Иван молча прошел через двор и затопил баню.
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Чем дольше Иван кормил идола, тем крепче у него самого становилось здоровье. Болячки исчезали одна за другой. Сначала Ивана пугала подобная связь, но потом он решил, что ничего плохого в этом нет.

   Но ходить в такую даль становилось все сложнее. А если выследят? Уничтожат идола? Что тогда станет с ним? Иван долго думал и наконец пришел к решению.

   В дальней части огорода стоял без дела сарай. До сноса всё руки не доходили. Оказалось — к счастью. Укрепив крышу, Иван принялся рыть яму, удлиняя и углубляя сарай изнутри.

   Работа шла бойко — земля была легкой, рассыпчатой. Иван грузил ее в садовую тачку и ссыпал за сарай. И декады не прошло, как насыпь затянуло крапивой и полынью.

   По мере увеличения ямы Иван крепил стены и потолок. И снова копал.

   Закончив, передохнул сутки и отправился за тем, ради кого и устроил возню.

   Идол ждал его. Не мешкая, Иван опоясал его ремнями и взгромоздил на спину. Шею обдало сыроватым теплом, и в лицо ударил тяжелый дух гнили.

   Ощущение оседлавшей спину тяжести показалось неприятным — Иван пожалел, что не прикрыл шею чем-нибудь плотным. Он затянул ремни на груди и поясе и двинулся к выходу.

   Шагая через лес, Иван убеждал себя, что это ветер, а не чужое дыхание шевелит ему волосы. И не кровавик-камень в груди идола отстукивает шаги, а собственное сердце…

   В деревню он вернулся ночью — чем меньше глаз увидит его ношу, тем лучше.

   Кто ж знал, что самыми внимательными окажутся не чужие глаза, а родные.

   Последнее воспоминание, которым умирающий разум Ивана поделился с внуком, было окрашено в горестные черно-белые тона…

   …Борис настороженно всматривался во мглу, когда что-то кинулось на него из глубины сарая. Он выставил руки, приняв на них тяжесть нападающего. Его сбило с ног, облапило с медвежьей силой и принялось ломать. Он сразу понял, что дело плохо — противник был тяжелее и настроен серьезно.

   Борис отбивался молча, экономя силы. От нападавшего пахло кровью и потом. Человек, понял Борис. Но когда зубы вцепились ему в щеку, понимание рассеялось. Борис хрипел под душившей его тяжестью, а нападающий, подминая его под себя, продолжал грызть ему лицо…

   …Отнести тело к опушке Криволесья было нетрудно. Начавшийся трехдневный ливень уничтожил все следы.
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Реанимобиль мчался в район. Сашка держал брата за руку. Сжимать крепко боялся, потому лишь легко обнимал его ладонь пальцами. Маме позвонили, и она, бросив дела, летела в Речинск.

   Сашка смотрел на Пашкино лицо, механически прокручивая в голове слова Ворона.

   — Ты прикинь, прикинь, — как заведенный частил тот, когда они выбрались из сарая, — Венька месяц в лесу прятался, за дедом твоим следил. Если б не он…

   Во дворе распоряжались люди в форме, мелькали белые халаты, за забором колготились соседи. Зойка плакала у матери на плече. Ворон давал показания. Истошно выла Ласка.

   А среди этого хаоса изваянием застыла бабушка. Руки в муке, лицо — такое же белое, как и руки. Улыбаясь застывшими губами, она повторяла раз за разом:

   — Сына ро́дного убил. Внука ро́дного изувечил. Права Валька — кровавик-камень заместо сердца у него.

   Потом ей стало плохо. А Сашке разрешили сопровождать брата. И остальное для него на время перестало существовать.
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К ночи двор Лисиных опустел. Увезли упакованное в черный пакет тело Ивана. Разошлись по домам переполненные впечатлениями соседи.

   Никто не видел, как Венька, сорвав с двери сарая пломбу, вынес идола и скрылся в лесу. Дороги он не знал, но шел уверенно — идол шептал, куда идти.

   Веньке было хорошо — впервые он осознавал мир как взрослый человек. Воскресший разум жадно впитывал открывающиеся перспективы.

   Остановить его было некому. Его мать неподвижно лежала у порога их дома. В открытую дверь сочился лунный свет, падая на зияющую в ее шее рану размером с кулак.
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I

   Я лежу рядом и смотрю ей в глаза: они такие же, как и пятнадцать лет назад. Лучистые, цвета гречишного меда. Даже сейчас, когда под ее головой натекла багровая лужа, глаза продолжают улыбаться.

   Она всегда была такой, сколько себя помню: даже когда отказывала ростовщику в заведомо невыгодной сделке, даже когда муж возвращался из корчмы и бил ее по какой-то своей, надуманной причине. Ее глаза улыбались тогда, ее глаза продолжают улыбаться и сейчас.

   В этом доме сегодня все мы мертвы. Я дышу, желудок все еще требует пищи, но последнее, что связывало меня с мирскими заботами, сегодня умерло. И это замечательно! Агония подарила мне чувство легкости. Я вознесусь! Я отращу крылья!

   Одним ловким прыжком я снова оказываюсь на ногах, легко стряхиваю кровь с рукавов и подола рясы: ткань пропитана маслянистой мирой — к ней ничего не пристает. Выглядываю в окно: в паре футов от кучи мусора, весь заливаемый закатными лучами, стоит человек в бурой промасленной рясе. Точно такой же, как и у меня.

   — Игумен ждет тебя, брат Пустельга. Он все знает! — Брат смотрит на меня пристально и широко улыбается; огромный шрам, прочерчивающий его лицо наискосок, растягивается и белеет.

   — Я ведь убью тебя, брат Пустельга. — В моем голосе лед, а в груди бушует пожар. — Как и других своих братьев. Передай Игумену, что я могу убить и его.

   — Это вряд ли! — отвечает монашек со шрамом. Перерезать ему глотку — легко, но он слишком далеко; не успею догнать. — Он будет ждать тебя на Поле стрел. Если не придешь, он сам придет за тобой.

   Это был самообман. Еще мгновение назад я думал, что обида сгорела, что возникшая легкость и есть путь наверх. Но нет… Ненависть снова сдавливает грудь, а потом распаляет бесконечный пожар души. Ненависть — мои крылья.

   Я чувствую, как дрогнула бровь. Придется подождать несколько мгновений, чтобы не дрогнул и голос:

   — Даю слово: встреча с Игуменом состоится.

   Мой собеседник улыбается и подобострастно кивает несколько раз, чтобы спустя короткое мгновение бежать со всех ног в сторону порта. Почему он так ценит свою жизнь? Он же брат — один из нас, впрочем, это уже не так важно.

   II

   — Что пьет инок? — спрашивает корчмарь. Он из восточных провинций, его выдает акцент.

   — Воду.

   — Добже, добже, — кивает корчмарь и улыбается. — Что инок ест?

   — Хлеб.

   — Святоцть, вера. Бардзо добже.

   Этот человек чудовищно болтлив. Я испытываю почти нестерпимое желание причинить ему боль. Мне хочется, чтобы он кричал и умолял остановиться. При других обстоятельствах я бы так и поступил, но Кодекс велит воздерживаться от излишнего насилия при исполнении епитимьи.

   Нужно дождаться брата Пустельгу; на эту епитимью мы идем вместе.

   Откусываю кусочек хлеба: вкусно. Корчмарь глубоко верующий человек, иначе бы он подал черствый ломоть с привкусом плесени, как то бывало десятки раз. Вода немного сладковатая, чистая и свежая, подготовленная для варки пива.

   Мой брат опаздывает — тому явно есть причина. Становится тревожно. Если он не явится до вечера, я не буду рисковать и пойду на епитимью один; всегда есть опасность, что враг ринется искать и других братьев. А врагов у ордена Серой радуги с годами становится все больше.

   В дальнем углу корчмы, у самой стены, разместилась шумная компания. Четверо мужчин. Они одинакового телосложения — крепкие, но с внушительной прослойкой жира; если приглядеться, то можно заметить — они примерно одного роста и одного возраста. Понтигалы, элитные воины пана Псаря. Говорят, один понтигал в бою заменяет троих солдат. У меня нет желания это проверять.

   Темнеет: брат, ну где же ты? И будто бы в такт нарастающему волнению он входит в корчму: целехонький, без следов крови, без одышки от долгого бега. Брат садится рядом; улыбается, и шрам на его изуродованном лице растягивается и бледнеет. Добрый корчмарь тут же приносит ему поднос с ломтем свежеиспеченного хлеба и кувшинчиком воды.

   — Два инока! Счастливый день, удача! — воркует корчмарь. Брат сдержанно его благодарит.

   Как и велит Кодекс, я подавляю свой гнев, но у себя в мыслях тяну корчмаря за край воротника, бью его головой о столешницу, а затем одним решительным выпадом загоняю ему в шею стилет.

   — Крестьяне бунтуют, брат Пустельга, — говорит брат извиняющимся тоном. — Граф-регент послал армию, чтобы разобраться. Мне пришлось выбирать иную дорогу, чтобы не попадаться на глаза. Неспокойные нынче времена.

   — Неспокойные, — соглашаюсь я. — Нужно снять комнату, у нас есть еще несколько часов перед дорогой. Я бы предпочел поспать.

   — Поспи, поспи, брат. Я очень проголодался с дороги, сними комнату — я позже к тебе поднимусь.

   Молча киваю и иду к стойке, корчмарь встречает меня улыбкой.

   — Нам с братом нужна комната до утра. Можно с одной кроватью, кто-то из нас поспит на полу.

   — Есть комната для инока. Есть! Только… — корчмарь понижает голос, взгляд его становится виноватым, как у нашкодившего пса. — Вот только комнаты для панов, чтобы с женщинами… Бардзо пшепражам! Будет шумно…

   — Нам все равно. Мы привыкли спать там, где Господь велит встретить сон. Сколько за комнату?

   — Нет! Нет! Без пиньендзы. Инок молится за пана Корбутовича, пан Корбутович не берет гроши с божьего человека.

   Вот оно что… Грешен делами, да чист намерениями? Что ж, пожалуй, можно сделать вид, что я удовлетворен благочестивыми порывами стыдливого корчмаря.

   — Спасибо, пан Корбутович. На службе я упомяну ваше имя в молитве. Это красивый поступок, церковь его не забудет.

   — Что вы, что вы! — Корчмарь краснеет и отворачивается. Спустя мгновение один из понтигалов требует новую кружку пива, и сконфуженный пан Корбутович с удовольствием готов выслужиться.

   Я ненавижу понтигалов. В чем-то они похожи на нас: еще в раннем отрочестве их отнимают у матерей, чтобы превратить в идеальных воинов. Пан Псарь, пожалуй, стал одержим созданием безупречной породы бойцов: ребенок должен быть высок и крепок, должен хорошо набирать вес и иметь отменное здоровье. Чаще всего это дети зажиточных крестьян, которые добровольно приходят в Лудус, их родители еще и приплачивают Псарю, потому что быть понтигалом — честь. Сын понтигал — это надежда на сытую старость.

   Нас же братья находят в подворотнях и сточных канавах, за краюху хлеба выкупают у городских нищенок, они уводят нас с пожарищ деревень, сожженных кочевниками; матери отдают детей «Серой радуге», боясь, что иначе оные могут умереть от голода. Но на этом наши беды не заканчиваются: братья ведут нас в свои тайные места. Там мы становимся Воробьями. Если дошел до своего «храма» и не умер от голода и жажды, гордись: скоро ты станешь Рябинником. Тебя будут уничтожать изнуряющими тренировками, заставят пить собственную мочу, ты научишься спать в луже под открытым небом, и так многие годы подряд. А после, когда тело выдубится под ветрами и дождями до деревянной твердости, когда кожа станет похожа на пергамент и мускулы превратятся в тонкие стальные канаты, ты станешь Пустельгой. И это последний шаг перед тем, как вознестись или умереть. Но из сотни Воробьев выходят лишь пять Пустельг. И в этом наша честь. Быть понтигалом просто, когда заботливый пан оберегает от всех невзгод, чтобы ты смог отработать каждый вложенный грош.

   Я беру ключи со стойки и неторопливо бреду по лестнице на мансардный этаж. Что тебе фальшивые крики проституток, когда за трое суток поспал от силы час?

   На брелоке выгравирован треугольник, украшенный затейливым узором, этот же знак и на двери нашей с братом Пустельгой комнаты. Я отпираю дверь и оказываюсь в непривычной роскоши: дощатые стены украшены коврами, на полу разбросаны медвежьи шкуры, широкую двуспальную кровать покрывает щедрая россыпь шелковых подушек. В шаге от кровати дверь в смежную комнатку, должно быть уборную или кладовую. Что ж, пан Корбутович действительно очень хочет спасти свою душу, раз уж оставил ночевать монахов в своем лучшем номере.

   Это недоступное благо — уснуть без одежды, чтобы тело дышало; хотелось бы сбросить с себя промасленную робу, но тогда я останусь беззащитным. Уже нет нужды бороться с усталостью, и я одетый падаю на мягкий матрац, полностью отдаюсь во власть сонной неге. Однако же поспать так и не удается; кто-то уверенно отворяет дверь смежной комнаты…

   Я переворачиваюсь на спину и вжимаюсь в изголовье кровати. Кровь стучит в ушах, тело готово к бою; но это проститутка, всего лишь проститутка… Белокурая и полногрудая женщина тоскливой увядающей красоты. Она громко смеется, запрокидывая голову назад, и я замечаю, что в глубине рта у нее не хватает зубов.

   — Утехи входят в стоимость номера, — говорит проститутка, ослабляя пояс на халате; наружу вываливаются тяжелые груди с синюшными прожилками вен.

   — Уходи, я монах.

   — Монах, х-ха, — проститутка снова смеется. — Что ж, я всегда мечтала отведать невинного отрока, и я уверена — тебе понравится!

   Она надвигается стремительно; я не успеваю спрыгнуть с кровати, и распутница оказывается сверху. Она крупнее меня и, стало быть, тяжелее.

   — Посмотрим, что монашек утаил от всех женщин мира, т-а-а-к.

   Зачем-то разрешаю ей сунуть руку под робу — в мое исподнее, улыбка сползает с лица распутной бабы, когда вместо твердого и жилистого уда она обнаруживает пустые, истерзанные чресла. Она еще раз проводит руками по шрамам и взвизгивает. Видит Бог: мне бы очень хотелось, чтобы она исполнила свой долг, а я — как мужчина — свой. Но я не мужчина, я — Пустельга. Эта мысль распаляет пламя ненависти в сердце: убей, переродись и вознесись!

   Наступает время расплаты: высвободив ногу из-под тяжелой туши, я решительно бью пяткой в лицо, шлюха взвизгивает и валится на пол. Я вскидываю руку, стилет из рукавной петли удобно падает в ладонь. Моя сладостница трясущейся рукой пытается остановить носовое кровотечение.

   — Я… Откуда могла знать, что ты из лжеиноков? Обычно монахи не отказывают, вот и я подумала… Прости, пожалуйста, лучше уходи. Не тронь и уходи, клянусь, я никому ничего не скажу. Я… Кхя…

   Удар стилета заставляет ее поперхнуться словами. Проститутка, распластавшись по полу, громко булькает, из ее горла толчками вырывается кровь. Она едва слышно хрипит, что-то беззвучно шепчет, глядя мне в глаза. Кашлянув напоследок разок-другой, она переворачивается на бок и умирает.

   Я уже собираюсь уходить, но спиной чувствую чей-то взгляд. Оборачиваюсь, через приоткрытую дверь вижу, что смежная комната — небольшая каморка с двумя кроватями и крошечным столом. На пороге стоит девочка, на вид пять-шесть лет, белокурая и зеленоглазая; она могла бы выглядеть милой, если бы не большой нос-картошка — совсем как у матери.

   — Тише, — говорю я вкрадчиво. — Тише, дитя Божие.

   Девочка округлившимися от страха глазами смотрит сначала на мертвую мать, затем на меня, затем переводит взгляд на стилет в моей руке. Ее глаза наполняются слезами, уголки рта ползут вниз, вот-вот разрыдается.

   Нас отделяет несколько шагов, слишком далеко, чтобы ударить вовремя. «Мама, — вырывается надсадный крик. — Мамочка! Убили, убили!» Ребенок продолжает истошно орать, хлопает дверью, щелкает пружина замка. Дергаю ручку: закрыто.

   Внизу начинается переполох, я слышу звук падающих стульев и бьющейся посуды. Брат Пустельга…

   Из тайных ножен, вшитых в подкладку рукава, я достаю кинжал: им можно резать и рубить, а не только колоть. Держа перед собой клинки, решительно иду вперед; годы тренировок прошли недаром — поступь мою не могут выдать даже скрипучие доски, но что мне она теперь?

   Из-за запертых дверей слышится возня, громкие вздохи и стоны. Тихо радуюсь, что переполох внизу не испугал клиентов продажных девок: с суматохой всегда хуже.

   Мне удается ударить первым: понтигал, поднимавшийся по лестнице, получает удар стилетом в сердце. Я ловко подсекаю раненого врага, и он падает на товарища, бредущего следом. Два толстомясых здоровяка кубарем катятся с лестницы. Один понтигал заменяет троих солдат? Ха! Ложь, как и всё вокруг.

   Пока мои визави, мертвый и живой, катятся вниз, я решаю сбежать по перилам, но это оказывается огромной ошибкой: древком бог весть откуда взявшегося протазана меня подсекают, и я лечу вниз. Целых девять футов разделяли меня и пол, девять футов до боли. Удар выбивает из легких весь воздух, стилет и кинжал улетают в неизвестность. Осознание собственной беспомощности взбадривает не хуже ведра ледяной воды: я безоружен, лежу спиной кверху.

   — Это тебе за Яцека, курва! — Тяжелый сапог с хрустом врезается в ребра и даже немного подбрасывает меня. Больно, чудовищно больно, но я умею терпеть. Еще один удар — на этот раз в лицо, я картинно перекатываюсь; распластавшись по доскам, делаю вид, что потерял сознание.

   — Брат Пустельга… — слышу я упавший голос брата. — Вы пожалеете! Вы горько пожалеете!

   — Один крысеныш из «Серой радуги» против троих понтигалов. Сумасшедший говнюк, сдавайся — и даже останешься цел. Пан Псарь давно хотел испробовать вашего брата в яме, а тут такая удача!

   — Этот ублюдок зарезал Яцека… — тяжело отдуваясь, пробасил понтигал, тот, которого я сбросил с лестницы.

   — Прощелкал клювом. И поделом. Пан Псарь, конечно, расстроится, но понтигалы иногда умирают. Двести гальдов за каждого монаха — не меньше.

   Я вслушиваюсь в гул шагов и дожидаюсь, пока здоровяк с укороченным копьем-протазаном не повернется ко мне спиной. Открываю глаза и с опаской оглядываюсь по сторонам: брат Пустельга стоит на столе, держа в руках длинный сапожный нож и фальшион, отобранный у понтигала. У элитных бойцов пана Псаря побитые рожи; я даю волю чувству гордости: брат потрясающ! Краем глаза замечаю корчмаря, застывшего у стойки и с покорностью наблюдающего за происходящим. Вряд ли это сработает, но иных вариантов склонить чашу весов в нашу пользу, пожалуй, нет. Собрав всю волю в кулак, я перекатываюсь на бок, встаю на корточки и отталкиваюсь что есть силы. Прыжок получается сносным: я долетаю до стойки, изловчаюсь схватить корчмаря за ворот рубахи и помогаю его голове встретиться со столешницей. Корчмарь сползает за стойку, я хватаю длинный нож, которым резали ржаной каравай, и ныряю следом за корчмарем. Грузный мужик почти потерял сознание, мне едва хватает сил, чтобы поставить его на ноги. Корчмарь что-то шепчет жалобно, маленькие кулачки он сложил на груди, плотно прижав локти к бокам. Лезвие ножа немилосердно подпирает его кадык.

   — Милые люди, — обращаюсь я к понтигалам, — прошу вас, дайте нам уйти.

   Я успеваю разглядеть понтигалов: двое местных — черноусые, голубоглазые, а третий — желтокожий, узкоглазый и плосколицый: из Баев — сын степей.

   — Хер там, — ответил понтигал с синей повязкой на руке. Старший. — Если бы твой братец не подорвался, когда Айгын с Яцеком пошли наверх посмотреть — почему дите орет, если бы ты не проткнул Яцека, то разговор был бы другим. Деретесь красиво, пан Псарь оценит. Но сделайте милость: сдавайтесь сами. Вы должны хозяину за Яцека, и видится мне, что два лжеинока за годик-другой смогут окупить его затраты. Поэтому, дорогой мой «монах», это и в ваших интересах.

   — Милые люди, вынужден вам отказать. Также предупреждаю: если кто-то из вас будет излишне настойчив, у пана Корбутовича появится второй рот — поперек шеи.

   — Да и хер с ним, режь!

   Корчмарь, до сей поры бормотавший себе что-то под нос, вдруг оживляется. Он громко крякает и начинает тяжело дышать.

   — Ние можна! Ние можна! Пять детей у пана, пять! Жена не тянет. Инок отпускает пана Корбутовича, пожалуйста! Пан Корбутович умоляет!

   Что ж, выбор невелик. Короткий взмах — вжик! — податливая плоть разъезжается под острой сталью. Пан Корбутович хрипит и хватается за перерезанное горло, безуспешно пытаясь остановить кровь. Я пинаю тело к единственному входу за стойку (понтигалы точно не будут прыгать через нее), в мою сторону летит протазан, но копье, предназначенное для рукопашной схватки, в полете слишком медленно, увернуться не составляет труда. Я пячусь к окну, прыгаю спиной вперед и выбиваю стекло. Слава удаче!

   «Брат Пустельга! — слышу я крики брошенного на произвол брата. — Брат Пустельга!»

   Теперь это его проблемы. Кодекс говорит, что, если ситуация требует, — лучше бежать и выжить, чем попытаться спасти и погибнуть. Это как раз тот случай. Ни в коем случае нельзя опаздывать на епитимью!

   День сегодня поганый, но я жив, в рукавной петле покоится нож, а это уже немало.

   III

   — Простите, пани, но мы не можем его взять. Сами поглядите, — плешивый носатый монах жестом обводит толпу чумазых ребятишек. — Еще один рот, а времена, прости нас Господь, сами знаете какие.

   Мать, даже будучи истощенной до предела, выглядит крепче монаха. Кажется, она давит на него самим своим ширококостным крестьянским естеством. Тем не менее — монах умудряется смотреть на нее свысока, проигрывая в росте.

   Мать сдается, она падает на колени перед этим странным человеком, она складывает руки в умоляющем жесте, хватает монаха за пояс.

   — Но мой кузен говорил, что вы возьмете его! Мы же договорились… Пожалуйста, отец, умоляю… Так у него будет хоть какой-то шанс. Если он останется здесь, его ждет гибель.

   — Ваш кузен, несомненно, уважаемый человек, с ним всегда было приятно поторговать, но… Доля странствующих монахов нелегка: ваш сын может умереть во время перехода через горы, его могут утащить дикие звери ночью, он может подхватить брюшную болезнь. И потом: служба Господу — сама по себе труд, очень тяжелый труд…

   — Пожалуйста, хотя бы шанс, всего один шанс…

   Я смотрю на отца, на этот живой скелет, обтянутый кожей землистого цвета. На руках у него спит моя сестра — истощенная кукла с большими синими глазами. Она сосет тряпичный узелок, а в нем крошево из хряпы. Я завидую! Я тоже хочу хряпу!

   — Иди, сынок. — Отец легонечко толкает меня в спину; мать почему-то плачет, отвернувшись от нас. — Тебя ждут.

   — Мама? — шепчу я одними губами. Чувство досады и страх качают меня на волнах отчаяния. Неужели отец не видит, что эти люди гуртуют детей как овец? Почему мать не смотрит на меня? — МАМА!

   Монах с неожиданной силой дергает меня за рукав, это действует отрезвляюще — будто окатили холодной водой. Словно волны утлую лодочку, меня с разных сторон обступают мальчишки. Я смотрю в их суровые лица и вижу одну лишь усталость. Кажется, сегодня кончилось детство.

   
Верста за верстой, лига за лигой: мы брели под палящим солнцем, нас до нитки промочил неистовый летний дождь, немилосердный ветер высушил наши слезы. Мы шли, не зная куда, а наш проводник, велевший называть его Игуменом, кажется, единственный знал, где эта дорога должна закончиться. Мы были послушными, потому что хотели жить. Один из мальчишек, который все порывался сбежать, получил кнута от одного из двух братьев-монахов, что собирали нас в тесное стадо.

   — Переборщил, Пустельга, — крикнул Игумен. — Он и полверсты теперь не пройдет. Прояви милосердие!

   Человек, которого назвали Пустельгой, послушно кивнул и этим же кнутом принялся душить раненого строптивца. Мальчишка сопротивлялся изо всех сил: он мелко семенил ножками, хватался тоненькими пальчиками за петлю, смешно дергался и хрипел. И все же тощий Пустельга был достаточно силен и проворен, чтобы закончить это представление в считаные мгновения.

   Нам было страшно, но клянусь — никто из нас не посмел отвести взгляда. Каждый понимал, что мог бы оказаться на месте этого горластого мальчугана.

   Братья заставили нас тащить труп, как мы думали — хоронить. Не было никаких носилок, куска ткани или даже шестов, чтобы облегчить ношу. Мы передавали холодеющее тело друг другу, и его тяжесть подарила нам смирение.

   К вечерней заре мы вышли на окраину леса, и Игумен велел копать. С собой у братьев не было лопат, поэтому копали руками, но, хвала Небу, неглубоко. После мы наломали валежника и сбросили его в свежевырытую яму.

   Один из Пустельг достал из кисета огниво и с помощью трута запалил костер. От огня стало уютно, потянуло спать, однако же испытания наши на сегодня не окончились. Теперь мы поняли, зачем на самом деле тащили труп.

   Братья аккуратно уложили мертвого мальчишку в яму и старательно, чтобы не потерять жар, закопали его в угли. Аппетитно потянуло жареным мясом, наши животы заурчали хором.

   Мне достались, пожалуй, самые несъедобные части: кисть руки и кусочек позвоночника с налипшими ошметками мяса. Все посчитали мою долю справедливой, потому что я позже других попал в стадо. Хотелось возмутиться, заявить, что за последние четыре дня я съел только маленький сухарик, что выдавал нам Игумен, и что до этого мать с отцом лишь единожды дали мне лист вареной хряпы. Но я не решился, боялся, что отберут и это жесткое, соленое, недожаренное мясо. Я прекрасно понимал, что ем труп своего вчерашнего товарища по несчастью. Но ужасно хотелось жить! Мать (тяжело было думать о ее предательстве без слез) что-то говорила про шанс? Что ж, я не должен его упустить! Я должен выжить всем назло. Но, если будет другая еда, клянусь, я больше не притронусь к мясу!

   Суглинок Великой равнины за день сильно нагревался, а остывал лишь к утру. Игумен запел песню на неизвестном нам языке, а братья Пустельги проверяли — спим ли мы. Впервые за много дней я был почти сыт, земля приятно грела; сон настиг мгновенно.

   IV

   Епитимьи лжеиноков похожи на исполнительные повеления иных монашеских орденов, но только у нас исход почти всегда один: убийство во славу Серой радуги. Жертвой может быть знатный воин, как-то насоливший Игумену, влиятельный землевладелец, слишком близко подступивший к нашим тайным убежищам, это может быть любой другой человек, которому не посчастливилось перейти дорожку ордену.

   Хочется спать, усталость сосет соки из моих мускулов, но я умею терпеть. Если не умеешь терпеть — ты не Пустельга.

   Игумен благословил меня на убийство Густава Пацека, купца старшей гильдии. Пан Пацек — честный человек, ему не повезло лишь в одном: торговать с врагами ордена. Броня и оружие для Срэбрянцева ландмейстерства — его личная ответственность. И он поплатится, клянусь Серой радугой. Я лучший брат среди прочих; на епитимье со мной будут еще два брата. Мы последние из Пустельг. Смена из Рябинников еще не подросла и не напиталась кровью, но это ничего: их сейчас шесть десятков. В нашем выводке было в два раза меньше, и, если повезет, через пару лет у ордена будет десяток смертоносных и безжалостных стервятников.

   Купец построил себе настоящую крепость на скале; отдал целое состояние, чтобы сделать свою жизнь неприступной тайной. Но у нашего Игумена тоже водятся деньги, а они открывают любые двери.

   — Брат Пустельга! — окликает меня хриплый баритон. Рослый монах, косая сажень в плечах. Он стоит, подбоченившись в тени разлапистой голубой ели. Он необычайно смугл, и в моменты, когда он отворачивается от солнца, кажется, что в глубине капюшона его монашеской робы клубится первородная тьма. И эта тьма зубасто улыбается.

   — Брат… Рад тебя видеть. — Я отвешиваю поклон.

   — Вас должно быть двое.

   — Должно быть, — соглашаюсь я. — Но на нашем пути встретились понтигалы. Брат Пустельга пожертвовал собой, чтобы хотя бы один из нас смог совершить эту епитимью!

   — Достойно! Его смерть была не напрасна. Нас двое, а это в два раза лучше, чем епитимья в одиночестве.

   — Твоя правда, брат. Но… Вас тоже должно быть двое! Где твой спутник?

   — Утонул в болоте. Ты знаешь, что велит Кодекс на этот случай.

   Нас осталось двое… Мы последние, а пополнение еще не подоспело. Надеюсь, что у Игумена есть на примете парочка талантливых Рябинников, которым стоило бы сменить оперение раньше срока.

   Брат молча показывает мне карту. Игумен щедро заплатил другим лжеинокам — ордену Чумных кротов, чтобы те прокопали тоннель. Из него мы попадем к отхожим ямам темницы. Почти половина версты под землей, весь путь ползти в нечистотах: что ж, если это единственный путь — так тому и быть.

   
Слава небесам, тоннель оказывается не таким низким, как можно было предположить: можно идти, согнувшись, но все же идти. Я ожидал большей грязи: холодный подземный ручей приносит застоявшуюся вонь дерьма и мочи, но под ногами всего лишь вода. Я судорожно вспоминаю, как прятался в деревенском сортире на одной из прошлых епитимий: меня искали рыцари, но так и не нашли. В тот день дерьмо я выковыривал даже из ушей.

   — Долго еще? — спрашиваю я у брата.

   — Осталось чуть-чуть, еще пара поворотов — и мы будем на месте.

   Я иду позади, брат в вытянутой руке несет фонарь с тощей свечкой; света едва хватает, чтобы освещать пространство на два шага впереди. Но поворотов оказывается гораздо больше. Когда я уже уверен, что стоит повернуть обратно, мы видим неверный оранжевый свет, пробивающийся сквозь щели дощатого пола.

   — Здесь брошенное крыло темниц. Игумен говорит, что наш купец уже очень давно не держит пленников. — Брат поворачивается ко мне, его смуглое лицо в свете свечного огонька становится и вовсе черным. — Серьезной охраны, скорее всего, мы не встретим. Но лучше быть тише мыши.

   Я лишь киваю в ответ; вдвоем мы пробуем доски на прочность: пол здесь гнилой, и трухлявая доска с едва различимым скрипом отделяется от балки. Мы с заметным усилием протискиваемся сквозь узкий лаз; если бы наши робы не были промаслены мирой, наверняка бы застряли.

   Мы прячемся за большим деревянным ящиком. Старый купец превратил темницы в склад: насколько хватает взгляда — весь этот бесконечный коридор уставлен ящиками, тюками, корзинами и бочками. На стенах висят крошечные масляные лампы, светят они очень тускло — едва-едва превозмогают тьму.

   
Брат прикладывает палец к губам, но я и сам вижу: чуть вдали неспешно ковыляет кривой силуэт. Он движется в нашу сторону, громко покряхтывая. Это явно немолодой человек. Он подходит ближе — на расстояние выстрела из духовой трубки — и мой брат немедленно применяет свое диковинное оружие: дротик впивается в шею старика почти без шума. Старик негромко крякает и с тихим стоном оседает на пол. Брат снаряжает новый дротик, я обшариваю тело в поисках ключей. Увесистая связка обнаруживается во внутреннем кармане камзола, старик вооружен лишь коротким мечом, почти что кинжалом. Я забираю это оружие в качестве трофея и перерезаю его хозяину глотку — для верности.

   — Лишнее! — говорит мой смуглый брат. В его голосе читаются легкие нотки обиды. Он готовит отраву сам и очень этим гордится.

   Мы крадемся вверх по винтовой лестнице, и это немного тревожит: в проеме помещается только один человек, а это значит, что в открытом бою я буду драться в одиночку, потому что брат не сможет выстрелить из-за моей спины. Я знаю, что и он погибнет в случае беды, но от этого не легче. Кодекс велит скрывать страх при любых обстоятельствах; я слышал, что с возрастом это дается легче, но я еще слишком молод, чтобы одержать сокрушительную победу над собственным страхом. Я достаю нож корчмаря из рукавной петли, в правой ладони сжимаю трофейный короткий меч. Мои руки дрожат, и я даже рад, что брат Пустельга сейчас идет позади и не видит моего позора.

   Я слышу шорох наверху и даю брату знак быть начеку. Переступая босыми ногами по влажным каменным ступеням, я двигаюсь почти без шума. Виток, еще один, еще… Из-за поворота мелькает краешек плаща, подавшись чуть вперед, я вижу блеск латных сапог. Слишком опасно… Нельзя атаковать: человек, закованный в броню, поднимет много шума; в ночной тиши грохот упавшего тела привлечет его товарищей по оружию.

   Я завожу руку с ножом за спину и делаю круговой жест: «Идем тише».

   Стражник что-то бурчит под нос и громко рыгает, тянет кислым пивным духом. Он пьян.

   — Курва, и-ик! — Голос стражника полон грусти. Кажется, его вот-вот вырвет. — Под наши-и-и ноги больше нет дорог! Все кончено, но должен быть предлог… И-ик. Иначе просто тле-е-ешь без огня-я: с тобой нельзя и без тебя нельзя! О-о Мари-и-я!

   — О Мария! — раздается писклявый тенорок откуда-то слева.

   — О Мария! — баритон с правой стороны.

   — Мудаки! — обиженно кричит стражник. — Я вас ненавижу! Я… Бхэ-э-эхь! — Его тошнит. Судя по звуку, он наблевал себе на поножи: каплет.

   Жду, когда пьянчугу стошнит еще раз, а потом нападаю: коротким мечом приподнимаю кольчужный капюшон и бью ножом в шею. Лезвие с тихим хрустом входит между позвонков. Стражник успел лишь тихонько хрипнуть, а потом завалился на бок, рухнув лицом в собственную блевотину.

   — Эд, ты слышал? Он упал, кажись, — гремит баритон.

   — Сегодня его последнее дежурство, — сочувственно звенит тенорок. — От него жена ушла к городскому кузнецу — устала от сырости в подвальной каморке без окон. Михей сам просил капитана найти ему замену. Увольняется.

   — Бедолага…

   Я снимаю с трупа капюшон и оттряхиваю его от остатков блевотины, надеваю, затем снимаю с застежек плащ и кутаюсь в него.

   Жестом указываю моему спутнику брать баритона, сам же иду налево по коридору.

   — О Мария… — хриплю максимально жалким голосом. — Под наши ноги больше нет дорог…

   Из темноты коридора раздается звонкий смех; у стражника есть факел — он идет в мою сторону.

   — О Мария…

   Он подошел ближе, теперь его можно разглядеть: тощий и долговязый детина, из-под капюшона пелерины выпросталась светлая прядь и упала на лицо. Он улыбается.

   — Михей, тебе лучше отдохнуть, старик… Сегодня весело, а завтра будет паршиво. Иди-ка ты приляг. Что… Что за?.. — В нескольких шагах позади раздается привычный стук. Такой звук издает тело, которому помогли упасть: брат взял баритона.

   — Ми… Михей?

   Кончик моего меча уперся детине в нижнюю челюсть: дернется — и я одним движением вскрою ему глотку.

   — Он мертв. Ты можешь к нему присоединиться, — говорю я тихо, на границе слышимости, — а можешь сказать нам, где сейчас хозяин, и мы тебя пощадим.

   — Лжеиноки… — Стражник тяжело сглатывает, задевая кадыком острие меча. — Вы меня все равно убьете… А-А! А… — Едва зародившийся крик сворачивается в неразборчивое хрипение. Из глазницы долговязого торчит дротик с синим оперением: паралитический яд. Стражник застывает словно статуя, хрипит, слепо уставившись в сводчатый потолок. Брат Пустельга возникает рядом почти бесшумно, и мне едва хватает самообладания, чтобы сдержать дрожь от неожиданности. Брат легонечко толкает долговязого в грудь, и тот бревном падает на каменный пол.

   — Пожалуйста, не режь горло — оскорбляешь, — брат покачал головой. — Он уже труп. И расспросы твои ни к чему: покои пана Пацека этажом выше. Нам придется искать другой путь, потому что лестничную площадку рядом с комнатой охраняют понтигалы. Кажется, пятеро. Не сдюжим.

   — У вас с Игуменом был долгий разговор? — Я стараюсь напустить на себя равнодушие, но ярость уже кипит — еще немного, и не удержу. — Почему в курсе только ты? Почему он не поговорил с нами всеми перед епитимьей?

   — Потому что я уже бывал в плену и меня пытали. — Брат тоже позволяет себе легкую ярость. — А вы — нет. Брат Пустельга остался у понтигалов в таверне. Как думаешь, он бы сдюжил? — Брат поднимает факел и подносит руку ближе к пламени. Так, чтобы я видел. У него нет ногтей, его пальцы похожи на заскорузлые веточки бузины. Пожалуй, он прав. В душе невольно ворочается давно позабытое чувство стыда.

   — То-то же. Игумен не любит риск, поэтому он на десять шагов впереди каждого из нас. Кажется, ты убил нашего информатора. — Брат кивает в сторону входа на винтовую лестницу. — Что ж, а теперь нам нужно будет карабкаться по стене. Иного выхода у нас нет. Мои пальцы с благодарностью встретят эту боль, а твои?

   — И мои…

   Нам не привыкать: каждый из братьев однажды испытал бесчеловечное надругательство над плотью. По доброй воле.

   V

   Последним нашим приютом стало Поле стрел. Пару веков назад, до выхода к людям единого бога, языческие князья использовали это место для «пытки тучей»: жертв привязывали к деревьям и столбам, вкопанным в землю, а потом лучники давали по ним залп стрелами, предварительно смазанными дерьмом и трупными жидкостями. Кому везло — умирал сразу, иные могли мучиться несколько дней. Всё до сих пор здесь: столбы, стрелы, останки людей. Место это заброшено и среди суеверного люда считается проклятым, за что орден его и полюбил.

   Наш дом — это мастерски укрытые подземные тоннели, Серые кельи. Здесь нет никаких удобств, мы неделями не видим солнечного света, только спим и учимся ремеслу убийц и грабителей. Иногда нам выдают скудный паек, к которому, впрочем, все уже привыкли. Каждый из Воробьев высох и отощал, но от постоянных тренировок и упражнений по грязному фехтованию мускулы становятся будто бы деревянными.

   Но какой это невероятный труд — оставаться человеком, когда к тебе относятся как к скотине. Нас гуртовали как овец, пока вели сюда, нас кормили павшими братьями по несчастью, нас постоянно били, унижали и неустанно рассказывали об ужасах мира вокруг. В нас видели животных, и мы стали ими.

   От изначального «стада» осталась лишь треть, и выжившие только радовались тому, что их становится меньше, потому что труп — это всегда мясо к обеду.

   Но сегодняшний день должен вознести нас на новую ступень. Сегодня Воробьи станут Дроздами-Рябинниками.

   Об этом без подробностей сказал Игумен, что явно не сулило ничего хорошего.

   Один из старших — Пустельг — сообщает, что уже вечер. Нас всех собрали в большом гроте. Должно быть, мы сейчас выглядим толпой страждущих грешников в аду: голые, грязные, тощие, такие жалкие в неверном рыжем свете факелов. А Игумен наш — Дьявол. Возле старика на утоптанном земляном полу стоит огромный кувшин, а рядом стопка глиняных плошек; в левой руке у него зловеще поблескивает кривой нож-полумесяц. Справа от него стоит брат Пустельга с пером и чернильницей, брат слева неуютно суетится, должно быть, готовится раздавать нам глиняные плошки.

   — Подойдите, мои маленькие братья! — громко шепчет, почти шипит Игумен. — Пора сбросить старое оперение и обернуться, взойти на новую ступень. Подойдите!

   Братья слушаются. Они осторожно подходят по одному, и Пустельга из кувшина наливает в плошки белую, похожую на молоко жидкость.

   — Пейте! — командует Игумен, и мы не смеем ослушаться.

   Жидкость маслянистая, горькая на вкус, ее тяжело глотать, а сделаешь глоток — просится наружу. Но мы привыкли, что слово Игумена — закон. Никто не проронил и капли.

   Но мучения наши сменились сладкой негой. Блаженство растеклось по всему телу и, кажется, достигло души. Мне хочется смеяться и танцевать, я вспоминаю дни, когда в отчем доме было много еды и я подолгу играл с младшей сестрой, а иногда и подменял мать в ее бдениях. Я снова счастлив.

   — Как тебя зовут, отрок? — спрашивает Пустельга. Счастье пьянит; я не сразу понимаю, что вопрос адресован мне.

   — Что?

   — Имя, мальчик. Как тебя звали в миру?

   — Томислав, брат Пустельга…

   — Томислав? Очень хорошо, брат, очень хорошо!

   Я отрешенно наблюдаю за тем, как Пустельга макает перо в чернильницу и пишет аккуратные ровные буквы на моем члене. У брата красивый почерк, но я не умею читать.

   — Это твое имя — твоя личность. Сегодня ты с нею расстанешься, очистишься от бремени всего мирского.

   Я слышу слова, но не до конца осознаю их смысл. Вокруг происходит какое-то мельтешение, но я уже не в состоянии уследить за процессом: пьянящая нега оставила мне лишь одно умение — слушать.

   Что-то слабо всполохнуло внизу живота: боль. Я почти не почувствовал. Брат Пустельга подносит на ладони к моему лицу мои же гениталии.

   — Ты должен съесть, глотай.

   Ритуал кажется мне донельзя забавным, и я с радостью повинуюсь. Вкус белесой маслянистой жидкости перебил все прочие, я не чувствую вкуса собственной плоти. Жую, глотаю. Затем брат вновь дает испить противной жижи.

   — Первый глоток для тебя, второй — для твоего брата. Просто оставь во рту.

   Слушаюсь и даю Пустельге нагнуть мою голову к кровоточащей дыре на месте гениталий моего брата по несчастью.

   — Прильни ртом и полощи. Ты, — он обратился к мальчишке напротив, — потом сделаешь то же самое.

   Сегодня каждый из нас простился с самим собой. Если Воробьям запрещалось называть свои имена, то у Рябинников их просто нет.

   Окончание ритуала совсем уж выбивает почву из-под наших ног: мы валимся без сил, не способные пошевелить даже пальцем.

   Игумен был заботлив. Пока мы спали, он запек в углях пару человек. Пустельги куда-то пропали, но кого это волнует? Когда мы просыпаемся и чресла наши горят адским пламенем, нас, по крайней мере, ждет сытная пища.

   VI

   Ставни на башне легко поддаются: купец изнутри запер их на засов, но мой смуглый брат почти без шума отворяет окна, поддев засов проволочным крюком.

   Безмолвными тенями мы проникаем в добровольную тюрьму пана Пацека, и неожиданность играет нам на руку.

   Брат пускает один из своих дротиков, и тот попадает в шею купцу, мгновенно его парализовав.

   — Этот яд должен действовать мгновенно, — говорит брат, с удивлением глядя на кряхтящего и корчащегося пана Густава. — А наш купец не так-то прост!

   — В моем деле, знаете ли, важно быть готовым ко всему. Придется подождать чуть дольше, чем вы привыкли. — Купец улыбается обагрившимся ртом и утирает кровь из носа. — Я с юных лет травил себя малыми дозами яда. Всеми, какими знал. Однажды мне даже удалось пережить настоящее отравление. Мой управляющий, курва, его жопа на следующее утро познакомилась с колом.

   Голос у купца слабый — видно, яд все же сделает свое дело. Но в голосе нет страха или мольбы, которыми часто грешат иные жертвы ордена.

   — Вы поглядите — лжеиноки, курва мать. Я ведь когда-то торговал с вами, знал, что рано или поздно объявитесь. И мне все было интересно, кто кого: вы понтигалов или они вас. Не поймите меня неправильно, просто хотел знать — стоят ли хваленые Псы своих денег. Но вы переиграли их даже без боя. О, курва! Кто мог подумать, что вы как пауки — по отвесным стенам лазаете. Эти ожиревшие боровы только в строю и хороши. Эх, кончилось бы все по-другому, я бы приплатил вашему главному за охрану. Как же жаль, курва мать, столько гальдов на помойку… Столько гальдов…

   Я поднимаю меч, чтобы полоснуть болтливому купцу по горлу, но брат останавливает мою руку.

   — Он уже труп, брат. Не оскорбляй, дай яду сделать свое дело.

   Все эти годы я думал, что муштра Игумена способна из кого угодно выбить все принципы, но почему-то с братом это не сработало. Яд, яд, яд: для него он важнее верного клинка, важнее еды и питья. Он помешан на отравах.

   Я осматриваю добровольную темницу пана Густава: дорогая мебель из мореного дуба, ковры с золотой вышивкой и много-много картин. В основном это портреты, и на одном из них я нахожу знакомые лица. Когда-то, давным-давно, когда я носил имя, эти люди были моими близкими. Как портрет попал к купцу? Почему он стоит среди этих людей?

   — Нравится? — спрашивает купец, поймав мой взгляд. — Десять лет портрету, а краски все такие же яркие, кхе-кхе…

   — Кто эти люди? — спрашиваю я в ответ, едва сдерживая дрожь.

   — Вон та толстуха, которая справа от меня, — двоюродная сестра. Была бы нормальной бабой, коли бы ей муженек не капал на мозги. Он поддерживает старого короля, хотя у того права на престол были птичьи. Кхе. — Пацек сплюнул кровавый сгусток. — Больно как, курва мать. Хороший у тебя яд, лже-кхе-кхе-инок: если не помрешь, то помучаешься.

   — Польщен! — отвечает брат.

   В это мгновение демоны прошлого освобождаются от оков моего разума. Все мои страдания и чаяния сливаются вдруг в одном желании: искупаться в крови тех людей с портрета. Не человек — Пустельга: мною движут ярость и расчет; брат явно не ожидал, что я подниму на него руку. От первого удара он уклоняется с легкостью: лезвие хлебного ножа оставляет лишь неглубокую борозду на смуглой шее; брат успевает контратаковать, залепив мне коленом под дых. Но у меня есть короткий меч, и он карает: несколько уверенных тычков в живот — и брат становится сговорчивее. Я завершаю дело так, как собирался: перерезаю смуглому детине глотку. Пацек с интересом наблюдает за неожиданной сценой. Я обыскиваю складки плаща, но не нахожу бурдючка с противоядием. Точно знаю: брат иногда пьет вонючий настой, когда кончики дротиков случайно касаются его кожи. Ну, где же? Где? И тут меня осеняет: задний проход. Брат Пустельга прячет свое спасение в очень надежном месте… Приходится немного повозиться, чтобы достать бурдючок; следом я прячу сверток с духовой трубкой и дротиками в одну из рукавных петель.

   Купец совсем плох.

   — Ты меня выведешь отсюда, если я тебе дам противоядие, понял? — Слабый кивок в ответ.

   Я приподнимаю голову купца и, выдернув пробку, вливаю ему в глотку зловонное зелье. Купец кашляет, кожа его меняет цвет с землистого на бледно-розовый.

   — Дерьмом пахнет, — улыбается купец и громко кашляет.

   Громкий стук в дверь, с той стороны раздается взволнованный бас.

   — Хозяин, с вами все в порядке?

   — В полном! — Пацек нервно сглатывает, сфокусировав взгляд на кончике меча.

   — Хорошо, если что-то понадобится — свистните.

   Я стараюсь унять разбушевавшееся сердце. Я делал так сотни раз, но сегодня этот маневр дается с особенным трудом.

   — Ты расскажешь, как найти этих людей с портрета. Клянусь, я сохраню тебе жизнь.

   — Разве можно верить слову человека, который, притворяясь монахом, грабит и убивает? О, курва-мать, да ты своего же брата только что зарезал! Почему я должен тебе верить?

   — Потому что ты до сих пор жив, пан Густав. Здесь есть тайный ход? Я сомневаюсь, что ты сможешь пролезть за мной по стене.

   Купец кивает и убирает в сторону один из ковров, под которым оказывается люк.

   — Не мог же я запереть себя в башне без возможности сбежать?

   Купец приотворяет люк, открывая свету свечей винтовой спуск с замшелыми ступенями.

   — Спускайся, я за тобой, — говорю я и беру с собой канделябр.

   VII

   Многие навсегда останутся Рябинниками. Большинство из нас не доживет и до шестнадцати: кого-то скосит кишечная болезнь, другие сорвутся со стены во время епитимьи, третьи сгинут в неравном бою. Но каждый из нас и на смертном одре будет вспоминать то окрыляющее счастье, которое довелось испытать от нашей первой епитимьи.

   Это случилось ранней осенью. В предместье Красного города, Шацкой слободе, выдались необычайно теплые деньки. Большая война минула доброе десятилетие назад, крестьяне за крепостной стеной уже перестали втягивать голову в плечи и трусливо озираться при любом шорохе. О! Это был настоящий пир жизни: полные овины ждали молотьбы, скотине заготовили вдоволь сена, жирные гуси важно расхаживали вдоль неказистых деревенских дорог. Пир жизни… А там, где есть пир, обязательно появимся мы.

   Игумен неделю держал нас почти без еды, он не давал нам спать и много времени тратил на наставления. Но видит Господь (если он есть): мы настолько обозлились, что совершили бы эту епитимью без его жарких и убедительных речей.

   Опоенные дурманящим зельем, мы нагрянули в Шацкую слободу как полчище саранчи. И, к своему ужасу, я помню каждое чертово мгновение: как бежал, будто голодный шакал, к монастырю на окраине слободы, как ворвался в кельи и перерезал глотки десяти спящим монахам. Я выбрал самый тощий труп и выпотрошил его прикроватный сундук — так я добыл свою первую монашескую робу.

   А дальше я потерял над собой контроль: помню, как на глазах у израненного кузнеца, окруженный озверевшими своими братьями, я вскрывал живот беременной бабе; наверное, его жене. Я помню, как вопила она, как дрожала в корчах, а я сыпал ей песок в распоротое, опустошенное чрево. Помню, как шевелился еще живой плод и как я раздавил ему голову. Помню хруст маленьких косточек и вкус нежной плоти недоношенного младенца.

   Мы ликовали, мы пировали, мы перерождались в нечто новое, зловещее, бессердечное. И сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что в жестокости той не было злого умысла — лишь детская игра. Просто играли мы только в игры, которым нас научил Игумен.

   Стая Рябинников возвращалась в свой проклятый Мжэржский лес — на Поле стрел. Мы унесли на себе все, что только могли унести; многим вспомнилась старая наука — тащить мертвого брата, чтобы потом его освежевать, зажарить и съесть. И если раньше мысль о каннибализме вызывала страх и отвращение, то теперь навевала приятные воспоминания.

   Епитимья окончена, мы возвращались на Поле стрел: не страждущие, но каратели.

   Этим вечером я одним из первых сменил оперение: Игумен нарек меня Пустельгой.

   VIII

   Пацек сдержал свое слово: вывел меня по тайному ходу на добрую версту от крепости. В ответ я сдержал свое: вырезал купцу язык, выколол глаза и продырявил барабанные перепонки, но сохранил жизнь. Теперь он даже при всем желании не сможет рассказать, кто нанес ему эти жуткие увечья.

   Вдали от крепостных стен и вышколенных на убийство понтигалов я чувствую себя прекрасно. Меня ждет новая епитимья, новая боль, новое освобождение.

   
Найти в Красном городе родственницу Пацека оказывается не просто, а очень просто. Мне не приходится по своему обыкновению искать информаторов, пытать горожан или устраивать слежку. Родственница пана Густава в Красном городе собственно тем и известна, что является его двоюродной сестрой. Корчмарь за миской супа рассказывает мне, как найти пани.

   Что ж, я могу предположить, что сам Господь хочет смерти этой женщины, раз уж все так просто…

   Пани зажиточна, но и не богата; она уже много лет ухаживает за парализованным супругом, вместе с ней живет и дочь со своим мужем.

   Храни Господь (или дьявол?) болтливых корчмарей!

   Найти ее дом оказывается делом несложным: это единственный свежепобеленный дом в портовом районе — островок достатка в море нищеты. Я столько лет ждал этого момента, столько лет… Все не может быть так просто! Неужели не спрятался где-то дрессированный сторожевой пес, неужели не ждет меня в переулке закованный в латы стражник со смертоносной алебардой в руках? Ничего. Заходи, бери что хочешь; это удручает, это обесценивает мою боль.

   Они еще не спят, когда я объявляюсь. В этот раз я не крадусь как вор, не пробираюсь в дом через подвал или чердак; я стучусь в дверь, и мне открывают.

   — Монах? — На меня смотрит рыжеволосая веснушчатая девушка. Она выросла настоящей красавицей; я узнал ее. — Что привело вас в столь поздний час?

   Я откидываю капюшон, чтобы она могла увидеть мое лицо — лицо своего убийцы.

   — То… Томислав?

   Трофейный короткий меч взлетает вверх, затем резко опускается вниз, чтобы перерубить трахею. Резким движением я вскидываю руку, и нож из рукавной петли падает в ладонь. Я бью в грудь, затем еще и еще, снова и снова. Придерживая тело, я аккуратно кладу его на пол.

   Наверху плачет ребенок, на лестничный пролет выходит мужчина.

   — Агнешка? Агнешка, что за шум? Томислав плачет, я не могу его успокоить…

   Они назвали своего ублюдка моим именем, мертвым именем. Я застываю в тени шкафа, чтобы настигнуть мужчину: он стоит ко мне спиной, я даю ему несколько секунд, чтобы он мог увидеть труп жены, затем перерезаю глотку. Он выше и крепче меня, но с перерезанным горлом что бык, что суслик: живут одинаково недолго. Я хватаю его за волосы, бью пяткой под колено и тяну на себя, затем режу еще раз. Горло его громко хрипит, из раны мне на руки хлещет теплая кровь. Когда хрипы прекращаются, я отпускаю волосы и помогаю телу упасть. Наверху ребенок продолжает плакать; я торопко шагаю вверх по лестнице.

   — Агнешка, Томаш! — это говорит ОНА, я вздрагиваю. — Подойдите к Томиславу, я делаю дедушке компресс. — Агнешка!

   Я вхожу в комнату и вижу тощего старика, лежащего на перинах. Над ним колдует полноватая женщина в простецком зеленом платье. Старик замечает меня, его льдистые голубые глаза все еще искрятся разумом. Старик мычит, и женщина поднимает голову, встречается с моим взглядом.

   — Сынок…

   Всего один шаг — и я уже возле кровати. Всего один взмах — и я пронзаю старика мечом, пригвоздив его к перине. Кажется, он встречает смерть с благодарностью.

   Какая прекрасная боль: я ослепил собственного дядю и вырезал ему язык, чтобы убить всех и каждого в отчем доме.

   — Томислав… Я знала, что когда-нибудь ты придешь, знала. Ты… — Ее голос дрожит, она прикладывает все силы, чтобы не заплакать. — Ты убил Агнешку?

   Я лишь молча киваю в ответ.

   — Ох, сынок, не стоило… Не стоило. Пообещай мне, что ты не тронешь маленького Томислава. Просто пообещай.

   — Обещаю. А теперь ложись на пол.

   Мать повинуется. Она тихонечко всхлипывает, неустанно бормоча себе что-то под нос. Я сажусь подле нее и нарочито медленно вытираю нож о рукав.

   Мать нерешительно тянет ко мне руку, гладит мою щеку, проводит по бритой голове. Она продолжает меня гладить и улыбается сквозь слезы.

   — Прости нас, Томислав. Мы не сразу узнали, что это за монахи. Это потом люди Пацека выведали все про лжеиноков, когда стали с ними торговать. Я не знала, клянусь, я не знала. Была чума, был голод… Пойми, тогда казалось, что это единственный шанс спасти тебе жизнь. Агнешка была так слаба, я думала, что она умрет, но она выжила. А ты, тебя мы могли потерять… Сыночек мой, радость моя! Ты все же жив…

   Глаза щиплет, щекам горячо. Что это? Слезы? Впервые за пятнадцать лет я плачу; не издаю ни звука — просто даю соленой влаге стечь по лицу.

   Аккуратным ударом всаживаю нож в грудь матери, клинок входит по самую рукоять. Она охает, но затем снова что-то щебечет, продолжает гладить меня по лицу. Затем ее движения становятся медленнее, рука слабеет — и вот пухлая ладонь, все еще теплая, застывает на моем лице.

   Я лежу рядом и смотрю ей в глаза: они такие же, как и пятнадцать лет назад. Лучистые, цвета гречишного меда. Даже сейчас, когда под ее головой натекла багровая лужа, глаза продолжают улыбаться.

   Она всегда была такой, сколько себя помню: даже когда отказывала ростовщику в заведомо невыгодной сделке, даже когда муж возвращался из корчмы и бил ее по какой-то своей, надуманной причине. Ее глаза улыбались тогда, ее глаза продолжают улыбаться и сейчас.

   В этом доме сегодня все мы мертвы. Я дышу, желудок все еще требует пищи, но последнее, что связывало меня с мирскими заботами, сегодня умерло. И это замечательно! Агония подарила мне чувство легкости. Я вознесусь! Я отращу крылья!

   Одним ловким прыжком я снова оказываюсь на ногах, легко стряхиваю кровь с рукавов и подола рясы: ткань пропитана маслянистой мирой — к ней ничего не пристает. Выглядываю в окно: в паре футов от кучи мусора, весь заливаемый закатными лучами, стоит человек в бурой промасленной рясе. Точно такой же, как и у меня…

   IX

   Я захожу в спальню и беру на руки плачущего Томислава. Малыш сопротивляется, ему не нравится чужой дядя. Сколько ему? Месяцев девять; он явно еще не умеет ходить.

   Мы спускаемся вниз, и я сажаю его подле тела мертвой матери. Увидев окровавленное лицо Агнешки, он успокаивается и льнет к ней, ища защиты. Я наклоняюсь, чтобы заглянуть малышу в глаза.

   — Когда вырастешь, найди меня и убей.

   Я выхожу на улицу и стучу в окно соседнего дома. Хозяин нехотя выглядывает между ставнями, просовывая в щель масляную лампу.

   — Кого тут нелегкая принесла? А, монах. Мне нечего тебе подать.

   — Я не прошу милостыню, милый человек. Позовите стражу. Ваших соседей, тех, что родственники купца Пацека, убили.

   Не давая задать себе вопрос, я ускользаю во тьму. В который раз…

   
Кажется, с моего последнего визита Мжэржский лес стал еще гуще. Разлапистые ели вперемежку с кряжистыми кленами обступили тощую звериную тропку, где-то позади уютно плещет полноводный Срэбрянец. Хорошо! Пожалуй, это единственное место на грешной земле, где я чувствую себя как дома.

   Зачем я сюда иду? Это же явная западня; я нарушил все возможные предписания Кодекса. Игумен хочет моей смерти. Но что еще остается? Я совершил главную епитимью в своем бытии Пустельги, где я — страждущий, но не каратель. Растопкой для огня моей жизни все эти годы была ненависть, она и только она поможет мне окончательно переродиться и сменить оперение. Но сейчас мне страшно.

   Вот уже показались первые жертвы «пытки тучей»: истлевшие скелеты, которые чудом удерживают гнилые веревки на стволах могучих кленов. Чем дальше в лес — тем чаще попадаются жертвенные деревья, местами виднеются и останки, прикованные к камням ржавыми цепями.

   — А вот и брат Пустельга… — Из-за исполинской ели выходит брат в окружении трех понтигалов. Тех самых, с которыми я оставил его в корчме… Неужто западня? — Ты должен был уснуть, брат, а я должен был перерезать тебе глотку — только и всего! Этого хотел Игумен. Но там, в корчме, ты…

   Тирада брата обрывается, едва острие дротика пронзает его шею. С красным оперением! Помнится, хозяин этих дротиков говорил, что красные — самые убойные. Не соврал: брат хватается за шею и широко раскрывает рот, шрам на его лице багровеет, взгляд становится стеклянным. Он падает.

   Я не успеваю переснарядить духовую трубку, и тяжелый сапог понтигала выбивает из меня дух, следом мое лицо встречается с латной рукавицей; в голове звенит, мир застлала красно-бурая пелена.

   — Ты ответишь за Яцека, крысеныш. Я буду выбивать тебе зубы кусочек за кусочком! Я буду тянуть ногти из твоих разбитых фаланг! Ты будешь молить о смерти… — почти кричит раскосый понтигал.

   — Не будет, — говорит другой понтигал с синей повязкой на руке, тот, с кем мне довелось «поболтать» в корчме. — Пан Псарь рассказывал, как на него охотились эти ребята, и одного из них поймали. Его кромсали кусочек за кусочком несколько дней кряду, но он даже не пикнул. Подох себе тихонько, когда потерял много крови. Ты посмотри в глаза этому ублюдку — там же ничего человеческого. Уж не знаю, сколько жуткий старик заплатил Пану, чтобы тот согласился на все это представление…

   Ты прав, понтигал, ты прав… И я готов ко всему, что вы собираетесь со мной сделать.

   — Жуткий старик заплатил, чтобы мы привели монашка живым. Так что забудь…

   — Но ведь никто не говорит про убийство! — вступает третий, похожий на прямоходящего рыжебородого борова понтигал. — Айгын мог бы побаловаться, а потом…

   — У нас нет времени! Мы и так возились слишком долго. Старик ждет, и что-то мне подсказывает — его лучше не злить. Хватит препираться. Яцек знал, на что идет. Это не бой в поле по всем правилам войны, это охота на сумасшедшего говнюка. Мы свое получим, Хозяин щедро заплатил за весь этот театр, осталось стрясти причитающееся со старика.

   Как жаль… Сегодня меня не будут пытать. Жуткий старик: и думать нечего — они говорят об Игумене. Вдвойне жаль, что мне так не повезло со смертью; я боюсь даже думать, что Игумен сделает со мной. Меня связали и понесли на шесте как добычу.

   Это место всегда будет хранить следы жуткой гекатомбы, продолжавшейся многие поколения. Жертвенные столбы, ржавые цепи, деревья в роли живых плах — все здесь кричит о бесконечном страдании: кажется, что разверстые рты мертвецов до сих пор кричат. И посреди этого ужаса возникает тоненькая фигурка в буром рубище. Человек откидывает капюшон балахона: костистое лицо, выцветшие светло-голубые, почти белые глаза и орлиный нос. Игумен.

   Понтигалы останавливаются в добром десятке шагов от старика; меня, как тюк с тряпками, грубо бросают на землю.

   — Мы привели его, старик. А теперь твоя часть сделки: тысяча гальдов. Хочу сказать, что это была по-настоящему тяжелая работа, — уверенно, но с заметными нотками страха молвит «Старший».

   — Вы опоздали…

   — Знаю-знаю. Но ты сам понимаешь, что твой парнишка очень искусен насчет убийства. Кучу народу положил. Ребята из крепости Пацека доложили, что купец приходится крысенышу двоюродным дядей! Он ослепил собственного дядю и вырезал ему язык… Он убил всех своих родных… Это самый отбитый сукин сын, которого я встречал.

   — Я знаю, — негромко говорит Игумен и улыбается.

   — Пожалуйста, я не хочу торговаться. Мы отняли у тебя немного времени, но он убил нашего воина. Я думаю, это сопоставимые вещи.

   — Не волнуйся, понтигал. Торга не будет, вы не покинете этот лес. Вы умрете.

   — Но… Ты совершаешь большую, просто огромную ошибку! Мы лучшие люди самого Псаря, у тебя будут проблемы, ты… Ты.

   — У всего есть своя цена, господа. Псарь продал вас с потрохами.

   Говорят, что понтигалы никогда не поворачиваются к врагу спиной, не бегут с поля боя и с достоинством встречают смерть. Какая гнусная ложь… Я никогда прежде не видел, чтобы грузные люди бегали так быстро. Но Игумен не врал: не суждено им покинуть Мжэржский лес. Три черные стрелы с вороным оперением настигают их по очереди: судя по всему, стрелял один человек, но настоящий мастер своего дела.

   — Вот мы и встретились, мой мальчик. Последний из Пустельг, самый крепкий птенец в помете! — Игумен вскидывает руку, и кинжал из рукавной петли падает ему в ладонь. Я открываю глаза шире, чтобы встретить свою смерть, но старик перерезает мне путы… — Встань, мой мальчик. Наверное, ты думаешь, что я изощренно лишу тебя жизни? Отнюдь. Ты слишком дорог мне. Драгоценный мой, ах! Я с самого детства наблюдаю за тобой: ты всегда был самым скрытным, самым хитрым, самым подлым, но и самым искусным. Ты предал всех, кого мог, ты убил своих родных. Ты убил бы и меня, если б хватило ума и сил. О! Я уверен, будь у тебя больше времени — ты бы непременно и меня переиграл. А я уже стар, мой ум уже не столь остер… Возьми…

   Из складок робы старик достает небольшую книгу в кожаном переплете. Я запомнил ее на всю жизнь: это Кодекс Серой радуги. Сколько утомительных часов я провел, сидя над копией этой книги и переписывая каждую ее строчку. Благодаря ей я научился читать и писать. Это… Подарок? Но…

   — Возьми. Теперь он твой! Только человек вроде тебя способен собрать новый выводок Воробьев, вырастить их в Рябинников и, возможно, отобрать Аиста из стаи Пустельг. Я передаю тебе власть, мой мальчик. Аист будет свободен: ты готов сменить оперение?

   — Да. — Я сглатываю, тело бьет мелкая дрожь. — Черт возьми, да…

   — Все так, как я планировал. Как и должно быть…

   Я повинуюсь и подхожу ближе, Игумен крепко сжимает мою ладонь и вкладывает в нее кинжал. Он правит моей рукой и бьет себя в сердце. Когда пелена страха спадает, я продолжаю то, что он начал: остервенело бью старика в грудь бритвенно-острым кинжалом. Бью и бью без устали, пока под моею рукой не возникает хлюпкое алое месиво. Все кончено.

   — Аист будет свободен! — Из кустов можжевельника на поляну выходит отец Бочкарь, игумен ордена Кровавых пивоваров. Его братья облачаются в латы, повторяющие очертания тучных тел. Их бордовые мешковатые рясы не позволяют различить обман: Кровавые пивовары хороши в открытом бою.

   — Аист будет свободен! — С верхушки раскидистого клена на землю почти бесшумно спрыгивает отец Тетива, настоятель ордена Ночного тиса. Его стрелки славятся своей скрытностью: еще ни одного из его лучников не удалось поймать.

   — Аист будет свободен! — В нескольких шагах от меня из кустов выходит плешивый человек в грязной зеленой мантии, в руках он держит посох-лопату. Это отец Звездонос, основатель и бессменный лидер ордена Чумных кротов. Его воспитанники преуспели в искусстве подземной войны. Они зарабатывают тем, что копают тоннели в расположение врага и проводят по ним солдат вражеской армии. Говорят, что конец света начнется после того, как Чумные кроты найдут ад и освободят Дьявола.

   — Аист будет свободен! — кричат они хором. — Аист свободен, да здравствует Игумен!

   Я принимаю этот сан, я готов сменить оперение…
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    Сергей Возный

    Бесова капуста
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Козья ножка никак не желала скручиваться. Может, бумага тому виной — затертый кусок петроградских «Известий», неведомым путем угодивших в эти края, — а может, зрелище перед носом. Три тела, висящие на карагаче, будто багровые, переспелые плоды. Запах еще не пошел, но мухи слетелись со всех уездов, облепили мясо гудящим роем. Отложат яйца, закопошатся черви…

   На этой мысли Никита вздрогнул, и бумага порвалась. Лоскут с нелепой надписью «…рьба с тифом на железных до…» торчал теперь в сторону дразнящим языком паяца.

   — А ну дай! — протянул руку Калюжный. — Бросал бы смолить и махру бы не переводил! Мамкину титьку тебе в самый раз!

   Грубые, желтые от никотина пальцы управились вмиг, скрутили газету кулечком и заломили у основания. В довершение щедрот достал даже главное свое сокровище — кисет из саржи, с вышитыми гладью сабельками, крест-накрест. Зачерпнул табака самокруткой, до краев.

   — Держи вот. Оно понятно, что душа не на месте, с таких-то дел!..

   — Спасибо, дядя Мокей, — пробормотал Никита и заставил себя оторвать взгляд от курительной роскоши. Посмотреть на то, что еще вчера было Колькой, Гришкой и Богданом, троицей лихих парней, ускакавших на разведку. Угловаты теперь, нелепы, будто куклы, оструганные плохим столяром. Кто-то из бойцов уже влез на дерево, потянулся ножом к веревке, и первое тело шлепнулось оземь — влажно, будто котлета на сковородку. Мухи взвились шелестящим облаком, Никиту замутило. Он отвернулся и глядел теперь на своего комвзвода — так было проще. Товарищ Ляшенко, втугую перетянутый ремнями поверх трофейного френча, агитировал усатого деда в папахе — местного старейшину.

   — Скажи, отец, ну как оно может быть, что всем глаза застило?! Вы ж эти кушери знаете почище своего огорода! Где банда-то ховается?!

   — Не ведаю того, — ответил дедок в который раз, уважительно, но непреклонно. — Бес и есть Бес, кто ж его прознает?!

   — Да не бреши, отец! Они это зверство при всей станице творили, стало быть, имеют у вас поддержку и сочувствие! Известно вам, да помалкиваете!

   — Псы брешут, а я тебе по-людски гутарю. Над бандой закона нет, потому мы за них не в ответе.

   — Вот так, значит? — прищурился Ляшенко, на смуглом худом лице заиграли желваки. — Вы, значит, люди, а наша кровянка для вас и дерьма не стоит? Один так думаешь или все?

   Прошелся взглядом по толпе станичников: бабы, дети, еще старики, да и тех немного набралось. Мужчины все на войне. Кто за кого дерется — пойди угадай сейчас!

   — Молчите? Ну, лады, по-другому буду спрашивать. Становись-ка, отец, вон туда, к стеночке. Смелее давай!

   Толпа зароптала, но тихо, даже бабы не охнули. Обычай такой или привыкли уже ко всему на свете? Бойцы в оцеплении переглянулись, а тот, что на дереве, перестал карабкаться к телам, оседлал узловатую ветку. Старик промедлил самую малость — перекрестился на купол церквушки за соломенными крышами, после сделал, что было сказано. Стоял теперь у беленой стены, сам затертый, совсем не героического вида: рубаха-бешмет из простой холстины, такие же шаровары да туфли-чирики на толстый носок. В городах подобные дедушки кучкуются по лавкам, вспоминают юность, а этот даже к стенке не прислонился. Спина прямее штыка!

   — Семенов, Ковальчук, слушай мою команду! — Голос Ляшенко зазвенел перетянутой струной, глаза превратились в щелочки. — На позицию станови-ись! Винтари н-на изготовку!

   Спичка сломалась — трудно держать коробок и цигарку одной рукой, а карабин сейчас не опустишь. Станица большая, хаты за площадью тонут в зелени, из любого окна может глянуть нацеленный ствол.

   — Значит так, разлюбезные граждане! Вашу эту молчанку считаю контрреволюционным заговором, потому карать за нее будем по всей строгости! Детишек и баб не тронем, а вы уж не обессудьте, старые! Ну, как вам такой расклад?!

   Вторая спичка сломалась тоже — пальцы вдруг задрожали. В жирной, безветренной тишине закудахтала курица, смолкла, стал слышен звон мушиной стаи у карагача.

   — Семенов, Ковальчук, к стрельбе гото-овсь!

   Лязгнули затворы, два карабина поднялись и загуляли стволами будто пьяные.

   — Как расклад, говорю?! Не по нраву?! Может, кто чего сказать решил, душу свою облегчить?!

   Молчание. Хмурые лица, сжатые кулаки, взгляды исподлобья. Тот, что у стенки, улыбнулся вдруг и кивнул всем сразу — одобрил.

   — Не желаете, значит?! Ну ладно! Це-ельсь!

   — Погоди, командир. К чему горячиться-то?

   Голос негромкий, а прозвучал весомее колокола. Все как один обернулись.

   — В расход — дело нехитрое, только Бес ведь урона не понесет. Давай, может, по-другому?

   Ляшенко с ответом помедлил. Глядел на Калюжного, желваки под кожей гуляли все сильней. Пару лет назад, по слухам, шею будущего комвзвода черканула офицерская шашка, не задев ни жил, ни хребта, — извернулся, зарубил двух корниловцев, но не мог с тех пор держать голову прямо, и речь иногда сбивалась.

   — По-другому, значит? — переспросил тихо, будто сам у себя. — Они нас так вот, а мы д-добренькие?

   — Злыми надо быть с врагом, командир. Это ж разве враги?

   Зря сказал — комвзвода будто кнутом хлестнули, лицо начало багроветь даже сквозь загар. Подошел стремительно, Никите пришлось отшагнуть, а вот Калюжный остался на месте. Тоже с виду не герой: коренаст, в линялой форме, рослому Ляшенко едва по плечо, но нависнуть над ним у командира почему-то не вышло.

   — Ты чего творишь, Мокей Саввич? Решил меня уронить перед всеми?

   — А ты меня шлепни, Степан Кондратьич. И ребятам пример, и станичные сразу поймут, что с тобой шутки плохи. Зато не озлобишь их против нашей власти и новых Бесов из них не сделаешь.

   Пару секунд давились взглядами, потом Ляшенко хмыкнул и развернулся резко, аж каблуки скрипнули. Зашагал прямиком к толпе — и к троице у стенки.

   — Ковальчук, Семенов, а-ат-ставить! Пошутили и будя! Мы ведь добрые, отец, а вот скоро сюда ЧОН прискачет, по-иному вас будет спрашивать! Части особого назначения, с ними не забалуешь! Давай уж мы сами эту банду кончим!

   — Я бы всей душой, — кивнул старик степенно, будто не глядел в глаза смерти только что. — Всей душой, да не ведаю того…

   Козья ножка наконец затлела. Никита вдохнул, закашлялся, но не промедлил со второй затяжкой — едкий дым продрал и грудь, и голову, оставляя за собой чудесную легкость. Будто заживо вознесся в рай, придуманный попами-угнетателями!

   — Слушай, дядька Мокей, а чего они так?! Все же люди, всех матери рожали!

   — Рожали, да разные, — усмехнулся Калюжный, его лицо от усов до подбородка прорезалось жесткими, недобрыми складками. Свою самокрутку он держал в кулаке, «по-окопному», хотя вокруг белый день и никто сейчас в огонек не прицелится.

   — Этот Бес пусть бандит, но с ними одного корня. Такая же казарла. Мы вот для них чужие, потому не сдадут они его. Ты гляди за своей кобылой, а политику оставь комиссарам, у них башка умнее.

   — Я тоже не дурак, — буркнул Никита вполголоса, покосился на Ташку, что отошла уже далеко, волоча поводья. Капризная, зараза! Вот Калюжному бегать не надо, его Серко стоит как вкопанный, лишь ноздри раздуваются.

   — Не дурак, и грамотный, кстати! Папа с матушкой — учителя, так что нечего тут…

   Ворчал, конечно, себе под нос, пока вел Ташку обратно. С дядькой Мокеем спорить можно, по голове не ударит, но слова для беседы надо брать солидные, веские. Чтоб не как у гимназиста пред очами директора. Тем более никакой Никита не гимназист, а вовсе даже «реалист»! Совсем другого качества материя!

   — Зряшно время теряем, — сказал Калюжный не оборачиваясь, цигарка пыхнула из кулака сизым туманом. — Надо сюда еще пару взводов с эскадрона, да разъездами, по всем балкам. Прижали бы того Беса как вошь на гребешке.

   Боец уже перебрался по дереву на другую ветку, чиркнул ножом, упало второе тело. Потянуло бойней пополам с выгребной ямой, снова пришлось давить табаком. Опять закашлялся, но сегодняшний завтрак перестал наконец лезть наружу. К чему-чему, а к вонище Никита за эти месяцы так и не привык — с тех пор как сбежал от папы с мамой отстаивать счастье трудового народа. Война пахла порохом, но не только: еще мертвечиной, дерьмом полковых нужников, гнилью старых бинтов, вшивым бельем и нестираными портянками, гарью сожженных хат и йодоформом госпиталей. Всем тем, о чем не писали в своих сочинениях мсье Луи Буссенар и мистер Джек Лондон. Самому Никите сражений не выпало, а теперь и вовсе фронт откатился к югу, где засел в Крыму черный барон Врангель. Эскадрон туда перебрасывать не спешили — хватало дел по тылам, будь они неладны!

   — Степан-то обиделся на меня, хм! Башковитый, а того не смекнет, что не станут волки озоровать вблизи своего логова. Ссорят нас с местными.

   — Все равно эти станичники — поголовная контра, дядька Мокей! Скорей бы уж чоновцы прибыли, да за шкирку их!

   Сказал вроде к месту, но Калюжный лишь покосился удивленно. Будто на чудо-юдо, таившееся до сих пор под личиной семнадцатилетнего паренька. Спросить бы, но тут о землю шлепнуло третье тело, и слова у Никиты закончились. Стоял, пытаясь вдохнуть, а из багряного месива глядел на него студенистый розово-белый шарик — человеческий глаз, покинувший череп от страшного удара.

   — М-м-м!!! — сказал Никита, уронив цигарку, попятился все быстрее, но не успел. Вырвало кашей и желчью. На виду у всего взвода!
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Ночевать определились на одном из окрестных хуторов. Ляшенко заверил, что хозяева — классово близкие элементы, потому пули в спину можно не опасаться. От станицы сюда скакали галопом, и Ташка опять норовила выкинуть из седла. Будто тоже насмехалась! Никто из бойцов не сказал ни слова, но Никита видел по лицам, сгорал от стыда всю дорогу. И на месте. И потом, когда комвзвода взялся назначать похоронную команду, а его взглядом обошел — слабак, все понятно! На дозоры бойцов расписал так же: в «волчью пору», под утро, караулить будут матерые, а кой-кому другому доверена лишь пара часов до полуночи. Это когда половина ребят без того еще не спит, а винтовка у каждого под боком! К чему вообще такой караул?! Хотелось возмутиться, но учтивость и воспитание взяли свое, лишь вздохнул тоскливо.

   — А чего, командир, давай уж я с мальцом на пару встану, — раздался вдруг голос Калюжного. — Места сам знаешь какие. Мне-то прикорнуть и часика хватит.

   Никита опять покраснел, до кончиков ушей. Вдохнул, прокашлялся, хотел сказать, что без няньки вполне обойдется! Выдохнул тихо. Поймал внимательный взгляд Ляшенко — любопытство в нем или разочарование?

   — Ты и здесь добряк, Мокей Саввич! — усмехнулся комвзвода. — Вместо сна в чужой дозор, а там и врага с устатку не заметишь. Или — заметишь, да не выстрелишь? Из жалости?!

   — А ты во мне не сумлевайся, Степан Кондратьич. Я по германцу три года не промахивался и за новую власть дерусь по своей воле. Молодых вон поучай.

   Кое-кто из бойцов расплылся в ухмылке, зоркий Ляшенко заметил это, но ругаться не стал. Сплюнул и зашагал прочь — кривая шея клонит голову набок, фуражка сбилась, будто шлепнул по ней, в сердцах, ладонью.

   — Не зря ты так, дядька Мокей? — спросил Никита тихонько, когда всем стало не до них. — Затаит обиду, припомнит.

   — Степан, что ли? Не-е, он не из таких. Перед строем шлепнуть — это может, а чтобы подличать да в спину бить!.. — Тут Калюжный махнул рукой и улыбнулся в рыжие усы так заразительно, что Никитины сомнения будто ветром сдуло. Карабин и шашка сделались легче, даже разбитые сапоги перестали тереть там и сям. В первые дни растирал себе ноги до кровавых мозолей, пока не заметил дядя Мокей, не научил наматывать портянки правильно. И патроны от сырости сберегать. И самокрутки вертеть из чего угодно.

   — Ты, хлопче, прости, что одного тебя в дозор не пускаю. Тревожно мне, пакостно. Повечеряй хорошенько и всякую нужду заранее справь, а ночью станем держаться ближе к хатам, в кусты не полезем!

   Пыхнул дымом сквозь щербину в зубах, побрел прочь. Никита остался — от последних слов пробрало ознобом, будто вечерняя тень сгустилась и мазнула вдруг по спине холодной, слизистой лапкой. Глянул туда-сюда из-под козырька фуражки. Ничего примечательного: десяток хат с белеными стенами, как везде тут, колодец, сараи, плетень, горшки на кольях. Единственная улочка пронзает хутор насквозь и тонет в кустах-кушерях, у ограды привязана линялая коза, а вот кур с гусями не видать. Пали жертвой классовой борьбы, наверное. Как и собаки. Хозяева тоже зря не бродят — хоть «комбедовцы», а к новой власти настороженные. Три десятка бойцов на постое не всякому в радость!

   — «Комитет бедноты» — оно звучит гладко, а внутри-то всякое может быть, — сказал Калюжный еще в эскадроне, когда собирались на банду. — Не гляди, что у них чекмени заштопаны, каждый второй на огороде воз зерна прикопал. И шашка на стене у каждого первого! Не угадаешь, чьей крови попросит!

   Кровавых замыслов Никита не углядел, зато потянуло сладковато-вонючим дымом, какого в городе не бывает, — кизяком из навоза с соломой. Бойцы затеялись готовить ужин вместо Гришки Залевского, непревзойденного в эскадроне ухаря, бабника и отменного кашевара. Не его ли глаз глядел на Никиту пару часов назад, будто звал с собой в волшебную и жуткую страну? В сказки Гауфа, где смерть излечивает от всего на свете? Нет там ни ярких красок, ни резких запахов, нет этой буйной травы по колено, клочковатой козы, веселых подсолнухов за плетнем — зато ведь боли и страха нет тоже! Осмелься, сделай всего один шаг!..

   — Чур меня! — прошептал Никита, и пальцы сами сложились для крестного знамения, еле сдержался. Товарищи не увидят, но самого себя не обманешь — за малой уступкой поповщине будет вторая, а там и весь перекрасишься! Зачем тогда воевать?!

   Так разозлился, что озноб прошел. Захотелось лихой сабельной драки, и непременно спасти кому-нибудь жизнь, на глазах у всех! Калюжному, например! Пить потом с бойцами ядреную самогонку, хмелеть красиво и медленно, рассказывать молодым о горячих сражениях, где цена самой жизни — меткий глаз и крепкая рука!

   «Вот возьму да и попрошусь в Крым! Сегодня же! Пока без меня там не покончили с белой гадиной! Подойду к Ляшенко, напишу, если надо… эх, жаль, не отпустят сейчас».

   Вздохнул и сорвал подсолнух, даром что недозрелый.
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— Зачем оно ему, дядя Мокей? Бесу этому. Понятно, война, только зверствовать-то к чему?

   Шепот вышел громким, но Калюжный одергивать не стал. Мял свой расшитый кисет, нюхал махорку, раз уж курить в дозоре нельзя. Тень от хаты скрыла обоих, но вблизи для зоркого глаза препятствий нет. Осторожничать надо! За саманной стеной бубнят голоса — не спится ребятам — ночь сияет с небес серебряными россыпями, пахнет подсохшим хлебом, будто в родном Екатеринодаре. Будто снова забрался на крышу, где разложены обрезки ржаной краюхи, квасные сухари. Ждешь, пока чиркнет по небосводу шальная падучая звездочка. Может, там, далеко, и родители любуются сейчас этой красотой? И соседская девушка Мила, и друзья по училищу, а еще… здешний зверь в человеческом облике, с нечеловеческим прозвищем. Где-то рядом! Тоже, наверное, любит холодный квасок — не кровью же ему питаться! И наваристый борщ любит, и ржаные сухари с кислым, солнечным запахом самой жизни!

   — Люди — они ведь разные, — сказал Калюжный себе под нос, будто снова прочитал мысли. — Один блоху раздавить боится, а другому дивизию на убой посылать не жаль. Есть и такие, что без кровянки совсем не могут. Вроде блохи той самой или мертвяка-упыря. Им хоть война, хоть царство Божие — найдут, кого порешить. Ты это… ежели что, кисет мой себе возьмешь. Прочие вещи как выйдет, а его дочура моя расшивала, Настена. Тебе в самый раз.

   — Ты о чем это, дядька Мокей? — встрепенулся Никита, будто выдернули на мороз с прогретой печки. — Какое «ежели что»?!

   — Ну, всяко бывает. Про войну ты сам вспомнил, а я и без того перхаю как старый пес. Грудина еще с заводских годов застужена, хоть корабли мы на Сормове делали знатные… не об том речь. Настенки моей уж нет, и супруга от тифа прибралась, еще в восемнадцатом. Много народу туда ушло, Никита. Командир наш всегда был один как перст, потому людей не жалеет, а я вот… сам видишь.

   — Вижу, конечно. Тебя весь взвод за отца держит, да и весь эскадрон! Доброта в тебе!

   — Ага, через меру. Потому я для вас, остолопов, «дядька», а он — «товарищ Ляшенко», хоть моложе меня гораздо. Про кисет не забудь.

   — Да ну тебя совсем, дядька Мокей! — поежился Никита. — Куда собрался-то?

   — На кудыкину гору. Тебя научил оправляться заранее, а сам, вишь, долго не сдюживаю. Прохудилась старая фляга!

   Закинул винтовку на плечо, отошел к углу хаты, чтоб не под окнами у хозяев. Никита остался сидеть, ладонь нырнула привычно за пазуху, нащупала секрет — медведика из мешковины, набитого сушеной травой. Чабрецом и мятой, кажется. Соседи в Екатеринодаре держали аптеку, а их черноглазая Мила совсем не умела шить, но очень старалась — замуж ведь берут рукодельных хозяюшек. Особенно такие, как Никита, умники из Второго реального училища! Для Александровского не вышел рылом, но Мила богатых казачат и сама не жаловала, даже когда вся сила была за ними… Откуда этот шорох? С крыши?! Из-за сарая ближайшего?!

   Воспоминания вспыхнули и пропали, будто солома в костре. Калюжный тоже, наверное, услыхал — спешит, застегивает штаны, вот и винтовка с плеча съехала в руки. Старого солдата на мякине не проведешь! Кивнул Никите и пропал за углом крадущимся шагом. На крыше пусто — солома любое движение выдаст — бойцы за беленой стеной уже замолчали, но по тревоге поднимутся как один. В соседних хатах тоже полно людей, а на другом конце хутора караулят еще дозоры. Мышь не проскочит, и муха не пролетит! Где же Калюжный все-таки?!

   Никита вдруг понял, что медведь до сих пор в руке, глядит на него глазами-пуговками. Шов на боку разошелся как от сабельного удара, бурые стебли торчат кишками… что за чушь лезет в голову?! Сунуть зверя обратно за пазуху, под линялое гимнастерочное сукно, подняться на ноги, дослать патрон. Как ни таился, а затвор в тишине лязгнул слишком громко. Всхрапнула лошадь, вторая, будто чужих почуяли.

   — Эй! — хотел окликнуть, но горло вдруг пересохло и наружу вырвался хрип. — Кр-р-кха! Эй, кто здесь?!

   Тишина. Пальнуть действительно в воздух? Если мерещится — засмеют ведь, до конца войны не забудут!

   — Дядька Мокей, ты где?!

   Ощутил движение не глазами, спиной — колыхнулся воздух, лицо захлестнуло тугим и колючим, не продохнуть. Вспышка — и темнота…
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…Медведик скалится, тянет лапы, в носу от него щекотно. Никита чихнул и пришел в себя. Будто выскочил из дурного сна — вот только сон его не оставил. Грубая мешковина сдавливает лицо, плющит нос набок, а руки и ноги, похоже, связаны, окоченели. Попробовал шевельнуться — не вышло. В ушах зашумела дурная кровь, хотел вдохнуть глубже, опять чихнул.

   — Гляди, второй очухался! А ну, давай его сюды!

   Кто-то схватил за ноги, поволок по траве и колючкам — лопатки ободрало даже сквозь гимнастерку, а ладоням за спиной уже все равно. Ловкие пальцы зашарили по затылку, дернули, мешковина с лица исчезла.

   — Чего второй-то?! Может, и первым пойдет!

   Приятный баритон, дружелюбные нотки. О словах сейчас лучше не думать, открыть глаза и понять, что все не так уж страшно. Никита попробовал. Прищурился от дневного света, но лицо над собой разглядел вполне — обыкновенное, худое, в русой щетине. Человеческое лицо, безо всяких рогов!

   — Ну, здорово ночевали! — Обладатель баритона улыбнулся, обнажив не клычищи, а нормальные зубы, хоть и желтые. — Ты кто таков будешь?

   — Н-ник-х, кх-х! — Горло вдруг пересохло от колючей пыли, а может от другого. Если ответить на эту улыбку, все ведь обойдется?! Назвать свое имя врагу, совсем не похожему на врага, — ну, кого ты этим подведешь или предашь?!

   — Чего там, Фрол? — спросил опять тот, первый голос, грубый, но тоже нестрашный. — В гляделки играешь с краснопузым?!

   — Вроде того. А ну, вздымите его на ноги, атаман полюбуется!

   В поле зрения появились еще люди, один перерезал веревку на щиколотках, двое других подняли Никиту под локти — сам сейчас устоять не смог бы. В нос ударило всем сразу: ядреным мужским потом и потом конским, перегаром, махоркой, дымом костров, но сейчас ему было не до брезгливости — он разглядывал человека перед собой. Пузатого здоровяка в черкеске и «кубанке». Борода давно не стрижена, зато сапоги сияют, а на узорчатом поясе уместились шашка, кинжал-бебут и длинная кобура маузера. Взгляд тяжелый, исподлобья, но и в нем ничего зверино-сатанинского. Отец-учитель, бывало, строже поглядывал!

   — А ведь вовсе куренок, — сказал бородач с сожалением. — И чего ж вам, сопливым, дома не сидится, ищете погибели? Или не сам в краснюки подался, силой забрали?

   Невыносимо хотелось кивнуть, но Никита застыл. Смотрел не мигая на другого человека, связанного: ни сапог, ни фуражки, гимнастерка испятнана бурым, вместо лица — сплошной синяк, но узнать можно.

   — Вот, дивись, кутенок, как обходимся с гостями незваными! Хоть мало нас, а кровянки вам изрядно пустили и впредь не слезем! Веришь?!

   — Не… не надорфись, Бес, — прошепелявил Калюжный и открыл наконец глаза-щелочки. Увидел Никиту, расквашенные губы под смешными рыжими усами растянулись вдруг улыбкой.

   — Жифой? Фот и ладненько. Сплофовали мы, брат, хлопцев подфели…

   — Да не журитесь так уж, аники-воины! Наши деды янычар с позиций утаскивали, а уж с вами-то!..

   Начищенный сапог ткнул Калюжного под ребро, отступил в сторону, стал виден моток веревки в траве. Крепкой джутовой веревки, способной удержать разъяренного скакуна. Бандитов всего с десяток, не считая самого Беса, но винтовки у всех под рукой, и бежать тут некуда. Даже к коням не пробьешься, как сделали бы отважные герои того же Луи Буссенара! Кусты, обрыв, шум реки далеко внизу — и дерево. Большая, разлапистая липа с крепкими ветвями. Солнце еще не печет, одуряющий запах раннего утра и мокрой травы…

   — Лады, чего тянуть-то, — сказал Бес скучно. — Раньше затеемся — раньше кончим, да?

   — С чем затеемся? — спросил Никита не своим голосом. — Погодите, вы же не понимаете! Везде уже давно советская власть, и в Петрограде, и на Урале, вообще везде, зачем вам это теперь?! Ну, вы же люди, не звери…

   Умолк от общего хохота, раскатистого, искреннего, будто за праздничным столом. Фрол не смеялся — разглядывал пленников со странной улыбкой.

   — Ты, гляжу, в комиссары готовишься! — Голос атамана еще звенел весельем, но брови уже сошлись к переносице, а ладонь легла на рукоять шашки. — Красно поешь, малец, да только слушать тебя тут некому. Мы тут ссали с высокой колокольни на Петроград, и на Урал тоже, а нашу землю поганить не дадим! В ней деды и прадеды схоронены, понял ты, рвань голопузая?! Берите его, браты!

   — Нет! — крик получился жалким, вовсе детским, а вот двинуться с места не вышло. Стоял и смотрел, как подходят с обеих сторон, разматывают веревку привычно и сноровисто.

   — Нет, пожалуйста…

   — Слыфь, офтафьте его! С меня нафьните, фуки вы драные!

   — Ух ты, какой смельчак, — прищурился Бес, даже отступил на шаг в сторону. — Идейный, что ли? Жид, комиссар?

   — Не-а, — улыбнулся дядька Мокей безмятежно, хоть зубов у него теперь было наперечет. — Я по молодофти, ф артели таких пузанов с однофо удара ронял! Собак брефливых! За бороды таскал и пинком ф гузно…

   — Ну-ну, разговорился! Поглядим, как дальше петь станешь!

   Калюжным занялись сразу пятеро — содрали заношенное исподнее, руки прижали к голым бокам и притянули намертво, веревочный конец прошел из одной подмышки в другую, перехлестнул грудь. Дядька Мокей от души матерился, но рот ему затыкать почему-то не стали. Ждали «песен», наверное.

   — Знатно смотришься, — оценил Бес, когда Калюжного подтянули вверх, к толстой ветке липы. — Все краснюки ерепенятся поначалу, дух показывают, а вот дальше… ты, малой, жить хочешь?

   — Я?!

   — Ну, не я же! Возьми-ка шашку да покоцай его от души!

   Кто-то приблизился сзади, веревка скрипнула под ножом, и руки Никиты освободились вдруг. Уставился на собственные ладони, синюшно-бледные, бесчувственные, а Бес уже потянул из ножен клинок.

   — Готов?! Тут тебе сразу и жизнь, и воля, а иначе — сам знаешь. Ну?!

   — Дафай! — прошелестел висящий под деревом голый худой человек. — Бафку мне сразу… быстро фтоб…

   — Н-н-н, — услышал Никита свой стон, будто со стороны. Будто все еще во сне, где медведики могут улыбаться. Шашка тянется к нему рукоятью с большим серебряным «клювом», красивая, совсем даже неопасная. Волшебный пропуск в жизнь!

   — Н-нет.

   — Ну, дело твое. Гляди тогда и сам готовься.

   Атаман кивнул Фролу, тот улыбнулся в ответ — все так же странно, одними губами, — потянул из ножен свое оружие. Встали по обе стороны от Калюжного, прочие столпились широким кругом, а Никиту даже не связали по новой. Определили ему цену, которая невысока. Подойти со спины к одному из этих, поджарых как степные волки, отобрать револьвер, палить не целясь!..

   — Начнем, во славу Божию, — сказал Бес, и его шашка свистнула неимоверно быстро. Плечо Калюжного, до локтя, потемнело, упал лоскут кожи, перекрутился нелепой гусеницей.

   — Ай, молодца! — оценил Фрол, будто играли с атаманом где-нибудь на бильярде. — У батьки удар поставлен, но мы ведь тоже не криворукие! Н-на тебе!

   Секанул с другого боку, стесал лодыжку до самой ступни.

   — Ну, как тебе?! Ухмылка, гляжу, подувяла, веселье кончилось! Чего молчишь, сученыш?!

   — С-с-с! — просвистел Калюжный, и щербатый рот наконец открылся. Губа прокушена до крови, но взгляд еще ясный.

   — С-с-сука была мамка тфоя, и с-сам ты…

   Фьюи-ить! Неловкий, злой удар — худющее бедро стало вогнутым, до белой кости. Потекло в три ручья, залепило нос сладковато-медным запахом.

   — Спешишь, атаман, — сказал Фрол совсем тихо. — Того гляди преставится до времени.

   Щ-щуть! Зацепил по краешку, но пальцы правой руки осыпались наземь. Грубые, мозолистые, поднаторевшие крутить цигарки себе и другим.

   — М-м-м-м-м!!!

   — Во-о, мычать начал! А балакали, мол, краснопузые боли не чуют! Железные люди, мол!

   Фьюи-ить! Хрустнуло, чавкнуло, локтевой сустав выглянул из мяса острым осколком. Будто говяжья кость из борща. Если постукать о стол — выпадет много горячего, вкусного мозга, его можно мазать на хлебную краюшку, прикусывать…

   Желудок поднялся к горлу, но наружу ничего не вырвалось. Каково это будет — висеть самому, ожидая первого удара, жгучего прикосновения клинка? Если сильно повезет — потеряешь сознание сразу, а если нет…

   Щ-щуть! Снова мастерски, изощренно, кожа и розовый слой мяса, но дядька Мокей наконец вскрикнул. В выкаченных глазах ничего, кроме боли, отсюда видно. Фрол примерился для нового удара, помедлил, нашел вдруг взглядом Никиту. Подмигнул дружески, только силы от этого вовсе исчезли, а по ногам побежало горячее, позорное, вымочило штанину. Сейчас ведь обернутся и увидят!

   Не обернулись. Слишком заняты. Фьюи-ить-щ-щуть, фьюи-ить-щ-щуть — две шашки пошли пластать слаженно, а Калюжный кричал теперь не переставая, тоскливым воем. Забытья ему не досталось, да и жизни в тощем теле оказалось с избытком. Затих, когда левая нога отвалилась вовсе. Обвис мешком.

   — Ну, пора честь знать, — сказал Бес, и шашка вспорола пленника от шеи до низа. — Гляди, а пузо-то впрямь красное!

   — Как у всех. — Улыбка с Фроловых губ так и не исчезла. — Зря ты его. Пускай бы сам дошел.

   — Окстись, мы же не зверье! — нахмурился атаман, обтер лицо рукавом, темные брызги превратились в размазанные дорожки. Взгляд скользнул по своим, отыскал Никиту.

   — А ты чего медлишь, кутенок?! Скидывай с себя все да иди сюда!

   У Никиты слов не осталось. Покачал головой и попятился, будто в детстве — ну не станут же эти взрослые хмурые дядьки гоняться за ним всерьез! Зачем это им?!

   — Гляди-ка, строптивый! Штаны обмочил, а все ерепенится!

   Краски сделались резче, кровяная вонь залепила нос, а в голове поселилась звенящая, пьяная легкость. Начнут раздевать и найдут медведика — сейчас это казалось позорней обмоченных шаровар. Глупая игрушка, не к лицу красноармейцу перед казнью!

   — Ну, чего застыли?! Давайте его!

   Сорвался с места, заметался меж обрывом и кустами, позади свистели, хохотали, улюлюкали. По бокам, и спереди тоже — люди-волки вдруг оказались сразу везде. Ловить не спешили — так веселей. Кто-то сунул подножку, Никита перескочил ее, будто на футболе с «реалистами», а дальше только обрыв. Туда и прыгнул с разбегу.

   Разглядел все за миг, до подробностей — синеву небес, вату облаков, кружащего коршуна, желтый глинистый яр в стрижиных норках, — потом время снова ускорилось. Река ударила в ноги, выбила воздух вместе с криком. Тишина, прозрачная зелень, пузыри и водоросли. Потянуло кверху, там опять оказалось солнце, возможность вдохнуть — и сухие хлопки выстрелов.

   «Это по мне, — подумалось удивленно. — Ну что я им сделал?!»

   Течение понесло, а нырнуть никак — пытался прокашляться, пока не ударило по ноге невидимой палкой. Дотронулся, ощутил горячее, пульсирующее, даже сквозь воду. Это лучше, чем обмочиться при всех. Глупая мысль. Боли нет почему-то, но силы тают, а скоро провалится в обморок, уйдет ко дну, где так зелено, тихо и спокойно…

   Додумать не успел — ударился вдруг головой, до хруста в шее. Вцепился в бревно, громадное как сом, втянул себя на осклизлую древесину. Замер. Провалился в ночь.
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В забытье было страшно. Корявые тени плясали вокруг, дразнились огромными языками, дядька Мокей протягивал руки и распадался на куски.

   — А ты чего медлишь, кутенок? — спросил Бес. — Собирай мясцо, пока мухи не обсели!

   — Зачем ему, коль пузо красное? — улыбнулся Фрол. — Сам дойдет, с таким командиром-то! Начнет его ронять перед всеми, да кишки свои выронит!

   Потом появился товарищ Ляшенко с козьей ножкой в руке, уставился хмуро сквозь махорочную пелену.

   — Это вы виноваты, — сказал ему Никита. — Он вам не нравился, потому и погиб! Страшно погиб!

   — Жить будет, — ответил товарищ Ляшенко. — Лечите его, да без дури чтоб!

   Рассыпался в прах, опять пришла темнота, но живая, горячая. Кто-то стонал и звал маму, кто-то матюкался в голос. Пахло йодоформом и застарелой болью.

   — Где я? — спросил Никита у больной темноты, но сухие губы не выпустили ни звука, а сознание поспешило сбежать обратно в покой.

   Второй раз очнулся нескоро. Солнечный луч щекотал лицо через щели в шторах, с прикроватной тумбочки улыбался нелепый медведик. Дико зудела нога, но почесать не вышло — боль прошила от затылка до пят.

   — Терпи, милок, — сказала ему незнакомая женщина с усталым лицом. — Морфия нынче совсем нет, а спирту тебе нельзя. Пробуй так уснуть. Этот, чубатый, опосля придет, как обещался. Начальник твой?

   Никита хотел сказать, что Ляшенко — враг и предатель, несомненный сообщник кровавого Беса, отдавший ему добрейшего дядьку Калюжного заодно с Колькой, Гришкой, Богданом и с ним, Никитой, тоже! Все сразу хотел сказать и предостеречь, но опять провалился. Невесть куда.

   Третье пробуждение могло бы стать жутким. Сбывшийся кошмар, где Ляшенко навис над тобой и придушит немедленно, как догадливого свидетеля преступлений! Могло — но не стало. Страх исчез, а лицо комвзвода выглядело совсем даже не злодейским. Вместо френча — новенькая гимнастерка с синими «разговорами», скулы вовсе обострились, будто не ел и не спал три дня.

   — Молодцом, поправляешься! С лекарствами тут беда, зато чисто, как у Николашки во дворце, и сыпняк не подцепишь! Ни вшей тебе, ни клопов!

   — Спа… крк-к-х… спсибо. Думал, вы пре… предали…

   — Во как, — оценил Ляшенко без удивления, да и без обиды, пожалуй. — Ну, я про тебя тоже много чего намыслил. Другие дозорные на месте порезаны, хлопцев гранатами закидали, а вас нема. Это уж после Мокей Саввич нашелся. «В капусту» нашинкованный.

   — А банда?

   — Еще не знаешь?! — комвзвода хотел покачать головой, но шея подвела, вышло дергано и коряво. — Да уж откуда тебе! Вторую неделю в лихоманке валяешься, еле вытащили… нема больше банды! Затравили их чоновцы подчистую! Живьем никого, а Бесу вовсе башку отсекли, возили напоказ. Ну и станицу ту рассчитали, по полной, за всех наших.

   — По полной?

   — А ты как хотел?! Красный террор — наш ответ на террор белый, про то и декрет Совнаркома есть! Я вот чуял, что контра на контре, а дал слабину, Мокея Саввича уважил. Сминдальничал, во как! Половина взвода жизнями заплатила! После еще в ЧК дергали, хотели под трибунал, но разобрались. Снова командую.

   Никита закрыл глаза, вдохнул и выдохнул полной грудью. Живьем — никого! Никого!!!

   — Это я виноват. Мы с дядькой Мокеем бежать хотели, но я с обрыва, а на него сразу четверо. Не успел. Кричит мне, прыгай, мол…

   Слова рождались сами — и сразу становились реальностью. Единственной отныне правдой, без трусости и предсмертного, нелюдского воя.

   — Надо было вернуться, попробовать, но я уже…

   — Ты, брат, себя не кори. Уж Гришка с хлопцами на что лихие были, да не сдюжили, а ты вон с пулей в ноге выбрался. За пример тебя можно брать! Останешься в армии, как рана затянется?

   — Я?!

   — А чего такого?! Отправим на командирские курсы, подучишься. Врангель в Крыму недолго протянет, только ведь наши войны, брат, еще впереди, и толковые хлопцы нужны будут позарез!

   Никита глянул внимательно, но насмешки на худом лице не увидел. Снова закрыл глаза. Толковый хлопец, значит? Такой вот ценой?!

   — Спасибо, товарищ комвзвода, не мое это. Кровь за кровь, терроры там всякие. Учительствовать пойду.

   — Ну, как знаешь, — усмехнулся Ляшенко, почесал подбородок яростно. — Я сам каличный, но понимаю, что в такую суровую для страны пору… и Мокей Саввич тебя не одобрил бы. Тоже ведь мог опосля Германской войны штык в землю и домой. Остался!

   — Ему было некуда возвращаться, — сказал Никита тяжело, будто язык во рту налился свинцом. — Жена с дочкой умерли, а теперь и сам…

   — Это да, — нахмурился Ляшенко. — Мы ему были вместо родни, и мы его не забудем. Может, улицу назовем его именем. В Екатеринодаре твоем, а хоть и в самом Петрограде! Или в Москве! Вывеску мраморную — вот такими буквами — улица имени товарища Калюжного! Нынче все возможно, брат! Власть народная, наша!

   Ушел, оставив за собой будоражащие запахи курева, гуталина и необмятой гимнастерочной ткани, прожаренной солнцем. Запахи жизни.
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Домой Никита вернулся через пару недель, жарким днем ранней южной осени. От вокзала до Покровки дошел пешком, опираясь на палочку — нога еще болела, но если лениться, вовсе охромеешь. Родная улица показалась вдруг странной, будто нарисовал ее неумелый и злой художник: вместо деревьев пеньки, в половине жилищ нет стекол, а стены усеяны пулевыми оспинами. К своей ограде подходил с нарастающим гулом в ушах. Остановился, разглядел все за миг, будто снова летел с обрыва: нетронутый дом, маму во дворе — и черное пепелище на месте дома соседского. Сердце колотнулось, ухнуло куда-то.

   — Никита? — спросила мама неверяще. — Ты… насовсем?

   Не метнулась к нему, как делали в книгах матери и подруги героев, — подошла осторожно, будто к чужому. Лишь теперь разглядел синеву под глазами и россыпь морщин на лбу.

   — Взрослый такой, не узнать. Ты ранен?

   — Слегка. Где отец?

   — Отдыхает. Ему нездоровится, но к докторам обращаться ни в какую. Может, ты повлияешь на этого упрямца?

   — Может, — кивнул Никита солидно. Никаких бросаний на шею, никаких «мамуль-папуль», все как прежде — отец и мама. Сухарь математик и учительница словесности, беззаветно влюбленная в идеи «народников».

   — Он был очень огорчен, когда ты ушел на войну не простившись. Эта твоя записка — такое ребячество. Но переживания действительно сделали тебя взрослым, мой мальчик.

   — А что… что с ними?

   — С Ихельзонами? — Мама глянула в сторону пепелища. — Ничего особенного, просто уехали. Поразительная двуличность, на мой взгляд. Терпели правление белых, грозивших погромами, но не приняли власть трудового народа. Потом в их доме обитали какие-то бандиты, пьянствовали, а результатом стал пожар. Почему ты не проходишь?

   — Отвлекся, — сказал Никита все так же ровно. Шагнул в калитку, показавшись вдруг себе непомерно высоким — или это мама разучилась держать спину прямо и стала сутулиться?

   — Теперь все будет иначе, клянусь. Найду работу, будут харчи и дрова, с голоду не помрем!

   Шагал тяжело, увесисто, и слова получались такими же. Как у товарища Ляшенко и у дядьки Мокея. Как у всякого воина, вернувшегося из походов, чтобы принять в награду заслуженный мир. Поглядел на спящего отца, прошел в свою комнату — тоже ужавшуюся в размерах, но знакомую до пылинки. Высокая кровать без мещанских рюшечек-подушечек, глобус, карта исчезнувшей Империи на стене, полка с книгами. Туда и посадил своего медведика, к Буссенару, Гауфу и Дюма-отцу. Самое место. Детство сгорело вместе с домом девочки Милы, а душистые травы в распоротом боку пропитались потом и страхом.

   В эту ночь ему снова приснился Бес — впервые после лазарета. Безголовый, громадный, бежал за Никитой пустыми дворами, а родители глядели, скрестив на груди руки.

   — Он не догонит, — сказал Фрол, загородив дорогу. — У него ведь башки нет, но ты скидывай с себя все, иди сюда.

   Протянул непомерно длинные лапы, и Никита проснулся с воплем. Полежал в душной тьме, ощущая себя не героем, а крохотным, слабым щенком, козявкой, не способной защитить даже самого себя. И родителей. И новую власть, от которой так гордо ушел, без винтовки и шашки. Мечталось сидеть на крыше, высматривать звезды — но что там увидишь сейчас, кроме пепелища?

   Укрылся с головой лоскутным одеялом, лишь тогда уснул заново.

   
[image: bin00000001.jpeg]
   

Городскую комсомольскую организацию нашел без труда. Сперва даже разочаровался — уютное зданьице на Екатерининской совсем не походило на штаб передовой молодежи, — но внутри все оказалось как надо.

   — Иван, — протянул ему руку парень, похожий на товарища Ляшенко. Такой же сухой и жилистый, с непримиримо-колючим взглядом, резкими жестами и металлом в голосе. — За главного здесь, хотя мы все друзья и братья. Ты каким ветром?

   — Попутным, — ответил Никита, как мог уверенно. — Воевал, был ранен. Вот, бумага у меня.

   Протянул мандат, подписанный аж командиром эскадрона, но Иван хватать и вчитываться не торопился. Рассматривал Никиту, будто коня на рынке, взгляд понемногу теплел.

   — Лады, присаживайся. Мы тут цирлихи-манирлихи не разводим, потому как время сейчас тяжелое, сам видишь. Белая сволочь поднимает бунты, бьет нам в спину, ребята по стране каждый день гибнут. Ты, вижу, из интеллигентов? Это ладно, я и сам не пролетарий, а в нашем деле всякое лыко придется в строку и завяжется. В комсомол тебя, разумеется, примем, для воевавших и раненых это проще. Говорить красиво умеешь? Так чтоб за душу брало?

   Никита в ответ пожал плечами. Разглядывал плакат на стене: кавалерист с занесенной шашкой, похожий на дядьку Мокея, несется к своим победам. На коня, пролетарий! Все, как мечтала Настена, расшившая сабельками кисет!

   — Ты не думай, что мы тут языками чешем, — усмехнулся проницательный Иван. — Как перестанешь хромать, отправим по уездам, там ребята с опытом всегда нужны, но без красноречия в нашем деле тоже не обойтись. Растолковывать надо политику партии несознательным массам! Прошлым месяцем провели Кубано-Черноморский съезд РКСМ, а в октябре будет Всероссийский, в Москве уже. Новая столица, новые люди, такие вопросы будут решать, что закачаешься! Мы с товарищами тоже поедем, а пока… кстати!

   Прищурился, глянул на Никиту, будто только что увидел.

   — Ты ведь с фронтов недавно? Обстановку знаешь, сам пощупал, а уж красиво рассказать — дело наживное. Тебе, брат, и карты в руки!
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До Москвы пришлось пилить трое суток — самый долгий путь из тех, что выпадали Никите до сих пор. Вагон оказался переполнен. Люди ехали куда-то поодиночке и семьями, со скарбом в мешках и орущими младенцами в одеяльных свертках. Ели, пили простоквашу и самогон, ругались, пели, смеялись, играли в карты, травили байки. Спали сидя и полулежа, на долгих остановках бегали за кипятком, справляли нужду прямо под вагонами, наплевав уже на стеснение. Пахло бедой — нечистым телом и страхом пополам с болезнями. На перегонах в окна затягивало паровозный дым, оседавший на полках мазками угольной сажи.

   Никите было все равно. Он забрался на самую верхнюю, багажную полку, дремал, устроив под головой вещмешок с драгоценностями — сушеной таранью и салом.

   — Передашь гостинцы московским товарищам, познакомишься, послушаешь, чего там собираются на съезде обсуждать, — сказал Иван, провожая в дорогу. — Мне бы самому, но сейчас нельзя, горячая пора! А вслепую на съезде делать нечего. Можно случайно проявить недопустимую политическую близорукость!

   Последнюю фразу Никита не понял, но решил не переспрашивать. Мешок с гостинцами оказался тяжелым, по нынешним временам за него и убить могли. Пришлось таскать с собой даже на перекуры. После очередного выхода застал на своей полке небритого мужичка в линялой тельняшке и таком же картузе.

   — Проезжай, деревня, все билеты проданы! — оскалил мужичок желтизну зубов с парой железных. — Ну, шо пялишься?!

   В былые времена Никита отступил бы, а тут улыбнулся вдруг, и рука сама собой нырнула за пазуху.

   — Нехорошо говорите, товарищ, очень даже несознательно. Или вы не товарищ, а классовый враг? Тогда ведь с вами разговор короткий будет.

   Слова рождались сами, чугунно-тяжелые и убийственно-правильные. Как с мамой в тот раз. За пазухой ничего не было, а единственное оружие — отцовский охотничий нож — лежало в вещмешке. Пока дотянешься…

   Мужичку хватило и слов. Сглотнул вдруг, ухмылка сделалась виноватой:

   — Э-э, ты шо?! Сказал бы сразу, мы ж понимающие!

   Съехал с полки и в момент испарился. Никита залез наверх, ничему уже не удивляясь — будто раскрыли над ним огромный надежный зонт в самый разгар ливня. Кинули невидимый канат, за который можно ухватиться, если тонешь, и тысячи рук потянут, выдернут из стремнины.

   — Мы вместе, — прошептал со счастливой улыбкой, под перестук колес. — Мы сильные — всегда теперь так будет!
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Москва встречала серым небом и унылой бесконечной моросью. Вокзал переполнялся людьми, все так же едущими неизвестно куда, неизвестно зачем. Драгоценный вещмешок остался нетронутым, а вот бумажник у Никиты чуть не свистнули — вовремя оглянулся. На выходе с вокзала пиликала гармонь, чумазый беспризорник отплясывал под «Яблочко». Запахи лезли в нос нахально и остро: конский навоз, печеная картошка, горелое масло, свежий хлеб, еще всякое.

   Улица дальше казалась людской рекой, и Никита нырнул в нее с головою. Долго шагал по булыжным мостовым — нога почти не болела уже, обходился теперь без палочки. Нырял в какие-то подворотни, спрашивал дорогу у кого придется. Дважды натыкался на патрули: хмурые люди в непонятной форме сверлили взглядами и долго всматривались в печати, но мандату верили. Москва все не заканчивалась, пестрела кумачовыми лозунгами, флагами, вывесками, после сонного Екатеринодара казалась сборищем муравьев. Или пчел. Или — мушиным роем на изрубленных, угловатых телах.

   От этой мысли Никита вздрогнул, и благожелательную расслабленность будто ветром сдуло. Вспомнилось, что вокруг чужой, равнодушный город, в котором нет вообще никого близкого. Даже вагонной толпы, с которой успел сродниться за трое суток. Оглянулся по сторонам, уже без улыбки, и оказалось вдруг, что стоит как раз перед нужным домом. Нырнул в тяжелые двери поспешно, будто парусник в гавань.

   — Вы к кому, товарищ? А-а, это вам на второй этаж.

   Широкая лестница, по каким раньше поднимались состоятельные господа, — ковровую дорожку отсюда убрали, но перила все так же сияют лаком. Коридор, очень много кумача и плакатов.

   — Сербиянов нужен? Он на выезде, завтра будет. По какому, говоришь, вопросу? А-а, ну это в пятый кабинет.

   В пятом кабинете с Никитой крепко, по-братски обнялись, познакомились, приняли дары, изучили опять документ за Ивановой подписью.

   — С харчами негусто, здесь не Кубань, но горячих щей тебе найдем. Как перекусишь, ступай-ка в актовый зал, там у нас нынче выступают товарищи из ВКП (б) с разъяснением линии партии. Для вас, молодых, архиполезный опыт!

   Еще через час Никита, ошалелый от суеты, разговоров и новых лиц, сидел в помещении с высоченными потолками и с колоннами даже. Разглядывал людей в президиуме. Обычных, с обычными лицами, не подумаешь, что большое начальство. Люди по очереди выходили к трибуне и сразу начинали рассказывать — словами тоже простыми, но так понятно, красиво и четко, что заслушаешься. Об этом, наверное, говорил Иван, когда…

   — Товарищ Коцюба! — объявили очередного докладчика, и Никита икнул, будто ему врезали под ребра. Смотрел, не веря глазам, на худого высокого человека, поднявшегося к трибуне прямо из зала. Вместо казачьей формы — простая толстовка и штаны с сапогами, голова обрита налысо, а щетина превратилась в рыжую бороду. Что не изменилось — так это взгляд. Немигающий, долгий, змеиный.

   — Здравствуйте, дорогие мои! — сказал Фрол, и улыбнулся одними губами, как ТОГДА. — Вы меня не знаете, но московским партийным товарищам я дюже надоел, вот и решили сунуть вам на растерзание!

   Зал отозвался дружелюбным смехом, даже люди в президиуме заулыбались, хоть и сдержанно.

   — Может, кому и вовсе не понравлюсь, только сам я из казаков. Простой станичник, бедняк. У всех у нас были мозги запудрены проклятым царизмом, многие так и сгинули на неправой стороне, но меня, товарищи, вовремя осенило. Попались на пути хорошие люди, разъяснили про Маркса, а дальше сам! — Улыбка Фрола сделалась шире, взгляд скользнул по лицам и на Никите не задержался.

   — Поначалу, не скрою, всякое было. Аукалось мне, братцы, мое происхождение не раз и не два. Приходилось делом доказывать, что не контра, что можно мне доверять, но Советская власть — она ведь не зря от корней народных! Мудрая и зоркая, потому стою теперь перед вами и доверена мне честь рассказать, как там, на юге, дела обстоят!

   Никиту будто приморозило. Хотелось орать, чтобы весь зал рванулся к трибуне, заломал, скрутил, покарал веселой и храброй мощью… очень хотелось! Ледяная корка мешала. Откроешь рот — и все вдруг увидят как на экране кинематографа: обрыв, развесистое дерево, дядьку Мокея, пятно на штанах.

   Может, обознался-таки?!

   Разве способен кровавый убийца стоять сейчас перед всеми, улыбаться открыто и обаятельно, а его, Никиту, не замечать?! И полный зал комсомольцев, многие с боевым опытом — разве могут не видеть врага за этой улыбкой?!

   — Вот и все, дорогие мои! — влетела в уши последняя фраза, и Никита наконец очнулся. Сколько времени прошло — час, полчаса, минута? Летаргический сон, будто в рассказах Эдгара По, где хоронят живьем. Высокий худой человек сошел с трибуны обратно в зал, на Никиту и сейчас не глянул. Сообщить о нем прямиком в ЧК? А поверят ли?!

   — Вдруг не он? — прошептал Никита, когда объявили наконец перерыв и толпа из зала подалась к выходу. Кто-то ораторским голосом приглашал к раздаче кипятка и сахарина, кто-то выкликал земляков, просил махорки, стыдил за кулацкую жадность и буржуйскую несознательность. Гости из президиума вышли первыми, а «товарищ Коцюба» вообще потерялся. Углядел его Никита почти случайно, через окно. Недавний оратор курил с комсомольцами у крыльца, рассказывал что-то, махал руками, а молодежь глядела на него с восторгом. Может, выйти туда и спросить табачку со всей наглостью — заодно вблизи разглядеть?! При всех не кинется, а если это все-таки не он…

   Слишком долго решался — народ докурил и двинул обратно в здание. Все, кроме Фрола. Никита как раз успел выскочить, чтобы увидеть вдали знакомую толстовку. Сам не понял, зачем направился следом, — или понял, но побоялся себе признаться. В ближайшей подворотне оглянулся воровато, переложил охотничий нож из сумки в пиджак, за пазуху. Поближе. К шашке за месяцы так и не привык, таскал на себе лишним грузом, а ножевая рукоять придала вдруг уверенности. Заменила сейчас и надежный зонт, и канат. Снова один, снова сам за себя!

   Фрол ушел далеко, но из виду не пропал — вон он, пытается закурить под дождевой моросью. Народу на улице мало, день сползает в сумерки, скоро за пять шагов никого не разглядишь. Если враг нырнет в подворотню… вот и нырнул. Идти за ним?

   Накатило вдруг нехорошее, вязкое. Ноги встали, превратились в чугунные отливки, каждая по три пуда. Будто снова по юности, когда шли «на кулачки» с казачатами из Первого Александровского училища. Тогда хоть можно было приотстать, закрыться спинами тех, кто побойчее, зато после горели от стыда и щеки, и уши, и даже лоб. Клялся-божился сам себе, что больше не струсит, но были новые «кулачки», и снова-заново все.

   — Не за тем я сюда ехал, — прошептал Никита, ладонь за пазухой стиснула скользкое дерево. — И на фронт не для того, добровольцем! Другие с мамками прятались, а я…

   Можно телефонировать в ЧК все-таки! Даже лично зайти, рассказать все, что видел, — поверят или нет, но проверить обязаны. Слово врага будет против Никитиного, а уж если начнет признаваться и выложит, как все было…

   Никита вздохнул и толкнул себя вперед. В сырую подворотню, провонявшую кошками, да и людьми тоже. Тесный дворик, окна в бельмах штор, дощатые постройки. Зачем этот Фрол (он же — товарищ Коцюба) сюда зашел вообще?! Живет здесь? Если так, то искать нет смысла, да и куда теперь денется?! Завтра придет на очередное собрание или укатит первым паровозом. Скатертью дорога! Выдохнуть облегченно, разжать онемевшие пальцы на рукоятке. Топать отсюда, пока вовсе не стемнело!

   Вдруг вспомнился дядька Калюжный, совсем не вовремя. Будто встал позади, а тяжелая мозолистая пятерня сдавила Никите плечо, до боли.

   — Я тебе не судья, хлопец, и робость твою понимаю. Куда ж гимназисту против такого зверюги?! Для того и умер, чтоб вы жили, потому ступай-ка отсюда, не дерзи с судьбиной.

   — Я не гимназист, — прошептал Никита, по лицу потекло соленое, пришлось утереться рукавом. — Я «реалист» и боец народной Красной армии! Комсомолец! Высокое доверие мне оказано! Кто и должен, если не я?!

   Красивые, гордые слова. Почти правдивые! Калюжный не ответил, но все вокруг изменилось: запахи стали резче, в ушах застучало, краски сделались яркими, будто не дворик дождливый, а джунгли. Охотник в пробковом шлеме идет по следу тигра-людоеда!

   — Вечно меня теперь попрекать будете? Лучше бы погиб, да? Героем бы стал, вам бы всем за меня не стыдно?!

   Горячий шепот, горячая рукоять в ладони. Коцюба-Фрол наверняка уже в доме, если впрямь тут живет, и все прочее нужно только самому Никите. Обойти сараи, понять, что смельчак. Что не зря все было!

   Или — встретить лицом к лицу и вогнать поглубже отцовский нож. За Калюжного и за правду, конечно!

   Джунгли дохнули сырым теплом. Ощеренной пастью зверя. Острие уставилось вперед, шагать теперь получалось вкрадчиво, будто сам тигриных кровей. Заболевшая было нога притихла — не до нее сейчас. Замечательное приключение, о каком мечтал все юные годы… Что там за шорох, слева?!

   Кот! Худющий, кудлатый, с крысой в зубах. Главный хищник дворовых дебрей! Смешно.

   — Тьфу ты, напасть! Брысь давай!

   Воздух из груди вырвался сипло, будто из пробитых мехов, рука опустилась. Котяра зыркнул презрительно и пропал в ближайшей щели.

   — Вот то-то! — сказал Никита ему вдогонку.

   Сказал — и перестал мыслить.

   Будто огонек свечи, задушенный грубыми сильными пальцами.
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— Ну, здорово ночевали! Не думал, что свидимся.

   Сознание вернулось дурным, позабытым мороком. Кошмарами, от которых орал в домашней постели, мокрым пятном на штанах, кровавой, обтесанной куклой под деревом.

   Только дерева сейчас не было. Ни солнца, ни вольного воздуха, ни реки с обрывом — бледный отсвет керосинки во тьме.

   — Нипочем не загоралась, — поведал Фрол доверительно, будто близкому другу. — Фитили отсырелые, рухлядь одна! Обнищал народишко-то!

   Ответить не получилось: рот забит чем-то жестким, шершавым. Мешковиной, наверное. Руки связаны за спиной, ноги в коленях добротно обмотаны толстой бурой веревкой.

   — Хотел тебе сразу башку свернуть, да передумал. Как раз замок поддался, вышло сюда затащить. А раз вышло, то и спешка ни к чему. Вся ночь у нас впереди, так ведь?

   Ужас пришел наконец, пережал дыхание, низ живота ощутился легким и бестелесным. Не сходил бы заранее до ветру — обделался бы снова. От одного лишь вкрадчивого голоса и плавных движений. От блеска клинка в керосинкином отсвете.

   — Вот нож у тебя до-обрый, хвалю. Мне по нынешним временам носить несподручно, а ты молодец, спроворил. В одну дудку играем, потому и веселье будет обоим в радость! Мешать-то некому! Сарайка совсем гнилая, паутина с лета еще не тронута. А ты, выходит, поквитаться решил? Охоту на меня устроил, глуздырь ты несмышленый?

   Подошел беззвучно, поставил рядом чадящую лампу, нагнулся к Никитиному лицу. Светлые, немигающие глаза, запах махорки и чего-то еще, нутряного, удушливого. Звериного. Неужели другие не чуют?! Стоят с ним рядом, хлопают по плечам! Не знают, что мутный взгляд уже стругает их до костей!

   — Затравить решил дядьку Фрола, значит? Не смекнул, что у дядьки за всю его жизнь — один-единственный шрам, да и тот от Беса. До-обрый был казак, чего там! Чоновцы нас прижали, мы с ним на пару и вырвались. Там уж я дотумкал, что прошло его время. Сдаваться пора! — Сухие длинные пальцы коснулись бороды, разворошили до грубого рубца через всю щеку.

   — Сквозь сон меня почуял, гляди-ка ты! Бебутом черканул, но тут и кончился Бесов фарт. Снес я ему башку, а рана мне заместо мандата послужила. Поверили, значится. Все бы гладко, да закавыка одна осталась…

   Никита икнул, когда острие кольнуло его в щеку, совсем чуть-чуть. Дернулся, но чужое колено уперлось в живот, придавило к земле, а улыбка Фрола сделалась вовсе мечтательной, нездешней.

   — Закавыка, говорю тебе. У Беса можно было юшку лить с душою, а вот ТОВАРИЩИ не одобряют. Ежели кого в расход — так пуля, и все дела. Без понимания людишки! Со смертью нельзя так, смерть — она ведь деликатного обхождения просит!

   Лизнул испачканное острие, зажмурился. Снова открыл глаза — белесые, будто нелюдские уже. Дернул Никитин пиджак, обрывая пуговицы, нож нырнул под рубаху, разрезал наискось, обдало промозглым холодом.

   — Ты дергайся, де-ергайся, так оно легче будет и мне послаще.

   Боль пришла неожиданно, ледяным касанием. Взвился опять, но чужое колено и сейчас удержало, а лезвие уже двинулось новым заходом. Вспороло кожу на Никитином боку, вдоль первого разреза, протянуло неспешно, мешковина во рту сдержала мычание. Фрол вдохнул и выдохнул глубоко, со всхлипом.

   — Смерть — она ведь уважения хочет и памяти долгой. Не все понимают, опять же. Суетя-ятся, спеша-ат…

   Саднящая боль превратилась в огонь. Закрыть глаза уже не вышло — только глядеть, как лоскут твоей кожи отходит от мяса, тянется длинной полосой в чужих руках. Обнажает розовое, затекающее кровью.

   — Ты, малец, не журись, о тебе-то память до-обрая будет. Шкуру твою подвялю, солью натру, дальше сама усохнет. Тебя уж черви съедят, а шкура будет при мне. Вечная жизнь, смекаешь?!

   Лезвие подцепило живой лоскут, натянуло. Упругая полоса осталась в чужих пальцах. Никита дернулся, замычал, колено вдавилось под дых, но веревка на руках вдруг хрустнула. Если не померещилось. На затекших, придавленных телом руках, которыми не сделать сейчас ничего. И потом не сделать! Фрол куда сильнее! Если поймет по глазам, почует нюхом — сразу сунет клинок под ребро. Боль на этом закончится, но ведь так неохота сейчас умирать! На стылом полу, в гнилом сарае, где отыщут нескоро, да и узнать не смогут, объеденного крысами!

   — Шкура-то нежная у тебя, мяса мало. Под шашечкой бы долго не протянул. В том деле жирные хороши, пузатые, их строгать сподручней, но мы и тебе найдем справу. Посмолю чуток, и продолжим, продо-олжим!

   Развернулся к керосинке, зашелестел бумагой. Спешить ему впрямь некуда, а уж кожи на Никите хватит до самого утра. Если драть полосками по вершку. Боль притупилась, но знающий человек наверняка сумеет ее вернуть и преумножить тысячекратно.

   Никита дернулся снова, еще и еще — руки свободней не стали. Без толку! Герои Майн Рида наверняка перетерли бы вервий и одолели злодея, но это ведь в книжках! Там, где добро всегда побеждает! Родительский дом, медведик на полке, строгий, но любящий взгляд мамы, отцовская ладонь ерошит волосы… Запахи дыма, солнца и хлеба…

   — Ты чего это? — обернулся Фрол, мигнул самокруточным огоньком. — Проняло-таки? Оно всегда бывает, не сумлевайся. Этот ваш тоже все хорохорился, дерзил, а как взялись строгать, так и кончилась дерзость. У всех кончается.

   Никита вдруг понял, что воет, утробно и безнадежно. Надо бы умолкнуть, но тело уже не слушается, бьется в путах.

   — Ты погодь, сбереги дыхание-то. Пригодится еще. За ночь мно-ого чего изведаешь. Не преставился бы до времени, а то ведь слабенький, вовсе хлипкий. Сдохнешь, и не послушаю… или, может, о пощаде готов молить?

   Вой в груди наконец иссяк, а угловатая худая фигура уже нависла сверху — показалось даже, что глаза светятся. Отблескивают угольками, жадным, поганым предвкушением.

   — Ты не думай, малой, я ведь и пощадить могу. — Дохнуло в лицо горячей вонью, гнилыми зубами пополам с махрой. — Я все могу, я ж хозяин тебе сейчас! Попросишь как следует, да и жить останешься! Ты, главное, не ори, все одно не услышат, ты умоляй! Жить, смекаешь?! Жи-ить!

   Корявая ладонь прошлась по лицу, дернула, кляп исчез. Удалось вдохнуть полной грудью. Будто перед атакой. Ляшенко, ребята, багровые тела под деревом. Родители смотрят строго — не подведи, не разочаруй — дядька Мокей прищурился в ожидании. Как под их взорами умолять и плакать?!

   — Чего притих-то? — Зверь в человеческом облике нагнулся еще ниже. — Может, глаз тебе выжечь, чтоб завеселело? Я ж по-доброму хотел, на согласии!

   — Пжста, — отозвался Никита скупо, на новом выдохе. Силы сберег. Глотнуть бы побольше воздуха, прояснить голову… поздно!

   — Не расслышал я тебя. Громче давай!

   Чужое лицо, совсем близко: клочковатая борода, блеск зрачков и крупный бугристый нос. Рядом!!!

   Никита рванулся, зубы клацнули, Фрол дернулся понапрасну, взвыл. Рот переполнился соленой медью.

   — Ум-м-м… гхры! Псти!!!

   Кулаки лупанули в голову, справа и слева, но не разжать сейчас зубы. Сдавил сильнее, и враг заорал всерьез. До хруста сомкнуть! Рухнуть обратно на спину — Фрол наконец отскочил, руки прижаты к огрызку носа.

   — Здшу! Птрошить тебя буду, с-сука, ме-едленно!

   Поднял нож, полез буром — Никита встретил его ногами, со всей безнадежной яростью. Враг отлетел, обрушился на пол вместе с керосинкой. Звон стекла и рычание. Перевернуться, ползти как змея, связанными руками кверху, выть от боли тихонько… пока не уткнулось в раненый живот что-то острое, занозистое. Так уткнулось, что остатки сил исчезли.

   — Вфе, малой, отбегался, — сказали сверху, и неодолимая сила перевернула обратно на спину. — Кланяйфя там Бесу ф чертями!

   Угловатая фигура, разгорающийся огонь позади — ветошь от керосина занялась. Мысли четкие, будто не умирать сейчас. Даже собственный живот разглядел — в ошкуренном грязном мясе застряло что-то корявое. Ржавый подковный гвоздик-ухналь. Не больно уже и не страшно. Дергаться, рваться, тянуть!

   — Ну, ори напофледок! Пофлуфаю!

   Рука с ножом взлетела и пошла книзу. Медленно, как в кошмаре. Веревка вдруг лопнула, но успел лишь выставить ладонь навстречу клинку — увидеть, как сталь прошивает насквозь, вылезает меж косточками острым широким клювом.

   — Иф ты! Нафты-ырный!

   Фрол дернул — пришлось скрючить пальцы и удержать клинок — потянул за собой, но вторая рука Никиты сделала главное. Вырвала гвоздик из раны и ткнула вслепую, на последнем отчаянии.

   — Твою же… ядь такая! — изумился «товарищ Коцюба». Пошарил под бородой, выдернул — в лицо Никите хлестнула тугая соленая струя. Враг рванул ворот, зашарил суетливо под толстовкой, посыпались тряпки и узелки, попытался зажать рану, а соленое и горячее все хлестало, пачкало вокруг уходящей жизнью. Приподнялся — и Никита опять ударил. Связанными ногами, всем весом. Отбросил тяжелое тело к полыхающей ветоши. Снова перевернулся, пополз на руках — в правой ладони все торчит нож, а вынуть не хватает сил. Только ползти! Дым разъедает глаза, но видно как днем, дверь не открывается… сдаться бы и уснуть прямо здесь… устал…

   — Малой! Ты куда это? Офтанься, негоже так!

   Фрол и сейчас никуда не спешил. Сидел в языках пламени, одежда помалу занималась, темная струйка еще хлестала из бороды, но тихо, угасающе.

   — Мы ж фместе должны… а-а вот и Бес пожаловал! Спляфем как раньфе… офтанься, ну…

   Никита разглядел наконец под дверью клинышек, дернул. Скрип петель и холодный воздух в лицо. Сзади завыли на низкой ноте, зарычали утробно, но выполз уже за порог. Дверь затворилась сама, будто дернули изнутри. Отделила от страшной старинной сказки, где чудовища слишком похожи на людей, а Зло боится огня и железа. Черный вонючий дым сквозь щели, жар в спину, угасающий вой. Ползти и цепляться, ползти и цепляться, ползти…

   …Еще бы нож выдернуть, но левую руку тоже свело — пальцы сжали что-то в судороге, не разогнешь.

   Кисет.

   Черная саржа, кровь и шитые гладью изящные сабельки, крест-накрест.
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2019

   Укроп появился за ужином. В ту самую минуту, когда Олег садился за стол, вдыхая маслянисто-сливочный аромат картофельного пюре и терпкий уксусный запах соленых огурцов. Он потянулся за вилкой — и взгляд скользнул по перышку укропа на указательном пальце.

   Он мазнул по нему большим пальцем, стряхивая. И подумал, что в последний раз резал укроп на прошлой, что ли, неделе. Неужели с тех пор не смылось?

   После ужина, когда он, лежа на диване, пристраивал на животе планшет с сериалом, палец снова попался ему на глаза. Укроп никуда не делся.

   1995

   — Лежик, Лежик. — Деда Митя всегда называл его Лежик, отказываясь произносить «Олег» или «Олежка». На расспросы почему, уклончиво отвечал — мол, так звали его погибшего фронтового друга, потом как-нибудь, тяжело вспоминать. Олежка не возражал против такого прозвища. Родители дивились — дед и при рождении внука пытался их отговорить от этого имени, чуть не плакал, но отец настоял, пожав плечами на стариковские причуды. Постепенно прозвище переняла и бабка, а вслед за ней нет-нет да и повторяли родители.

   Лишь позже, сопоставив даты Великой Отечественной и возраст деда, Олежка понял, что и ему, и другу было не больше двенадцати лет… И тем более забоялся расспрашивать.

   — Лежик, Лежик! — Бабка держит руку шестилетнего Олега и качает головой. — Ну как так! Посмотри, под ногтями целый огород.

   Олежка смотрит на ногти. Он не любит их подстригать — особенно на левой руке. Ножницы соскальзывают, больно дергают, нет-нет да и прищемляют кожу — он лучше обгрызет, пока никто не видит! Но чтобы можно было обгрызть, нужно, чтобы ногти отросли подлиннее. Вот он и ждет. А бабка, как назло, успевает первой.

   — Лежик, Лежик. — Бабка трясет его руку. — Так нельзя! У тебя под ногтями вырастет помидорное дерево!

   Бабка врет. Помидоры не растут на деревьях. И под ногтями ничего не вырастет. Как не вырастет в животе арбуз — так его стращала бабка, когда он ел его вместе с косточками. Как не прорастут репейники в голове — и об этом ему рассказывали, когда он после прогулки по лесу отказывался мыться. Как не случится многое из того, чем пугают взрослые, — из того, чем пугали в детстве их самих.

   — Не вырастет, — отвечает он и вырывает руку. — Не вырастет, баба. Деда, скажи ей!

   Ему обидно, что его считают за дурачка. Его — который живет в городе, ездит на троллейбусе, смотрит телевизор — то есть делает все то, о чем в его возрасте бабка не имела ни малейшего представления. Да он даже читает сейчас, как бабка — так же запинаясь, с трудом разбирая слова, — но сколько ей лет и сколько ему!

   — Деда, деда! Скажи ей!

   Деда Митя сидит на лавке, прижав к уху старый радиоприемник. Антенна давно сломана и торчит из гнезда проржавевшим острым обрубком — поэтому радио не работает, а только шипит и скрежещет, иногда глухо кхекая. Дед слушает эти хрипы и сипы с глубокомысленным видом, иногда раздраженно или, наоборот, одобрительно кивая. Олежка несколько раз попытался подсесть к нему, воображая, что этот шум — шифровка иностранных шпионов, но ему это быстро наскучило.

   — Деда! Деда!

   — А? — Дед вздрагивает и отвлекается от радио. — Што?

   — Деда, скажи ей, что под ногтями никакие помидоры не вырастут! — Краем глаза Олежка видит, что бабка делает деду страшные глаза — «подтверди, мол, мою ложь», — и надеется, что тот все-таки на его стороне. — Скажи ей!

   — Конечно, не вырастут, — усмехается дед. — Вот тоже придумала! Помидоры — под ногтями!

   — Поняла? — Олежка выдергивает у бабки свою руку. — Не вырастут!

   И, благодарно кивнув деду и показав язык бабке, несется через двор на улицу. Краем уха он успевает услышать негромкое дедово:

   — Помидоры только на письке растут.

   Но не обращает внимания.

   1941

   — У Лариски помидор на письке! — Олег вроде и шепотом сказал, а слышно было на всю линейку. Горнист только что отыграл, а начальник лагеря уже открыл рот, чтобы задвинуть утреннюю речь.

   Пацаны из третьего отряда не сдержались и захихикали, уткнув обгоревшие носы в криво повязанные красные узлы. Девчонки вспыхнули так, что слились цветом со своими галстуками. Митька полыхнул пуще девчонок — до того обиделся за Ларису. Хотел было обернуться и врезать Олегу — хоть и друг, а что ж краев не видит! Впрочем, Митька догадывался, что Лариска нравилась и Олегу, тот просто не знал, как подступиться. Но врезать Митька не успел — вожатый уже подлетел, скрутил дурачка за ухо и протащил сквозь строй. Сейчас выведет в центр, и начнут распекать в два голоса. Но вожатый увел хныкающего, но покорного Олега в сторону и бросил за хлипкую дощатую дверь пристройки главного корпуса, где хранился всякий хлам — черенки лопат, сдутые мячи и сломанные койки.

   Вожатый бегом вернулся и со скорбным видом встал рядом с Петр Иванычем. «Ну, сейчас начнется, — уныло подумал Митя и покосился на Ларису. — Вот кому от этого хуже? Только ей. Неужели не понятно?» — Он сморщился, словно приготовился принять удар на себя.

   Но Петр Иваныч заговорил совсем о другом. О том, что смена заканчивается раньше времени, и виноват в этом, конечно же, не Олег, а фашистский гад, который подло атаковал границы нашей Советской Родины без объявления войны.

   Все мигом забыли и о Лариске, и об Олеге, и бросились собирать чемоданы. Синицын из второго отряда тайком пробрался в «арсенал» — в медпункт, куда старший вожатый складывал все обнаруженное у ребят «оружие»: пугачи, деревянные пестики, ножички, трубки, набитые горохом. Синицын свалил все добро на поляне и заорал:

   — Айда бить фашистских гадов!

   Петр Иваныч тяжко вздохнул, глядя на это, но тут же отвернулся и забыл — то была наименьшая из проблем. Автобусы, которые должны были забрать детей в город, задерживались, и связи с ними не было. Город прошипел в трубку: «Выехали. Ждите!» По времени уже должны приехать, но ни слуху ни духу и Петр Иваныч решил отправить ребят своим ходом навстречу транспорту.

   2019

   Укроп пришлось выщипывать. Марина долго допытывалась у Олега, зачем ему пинцет для бровей, — он мямлил что-то невразумительное.

   — Заноза! — наконец догадалась она.

   Он вяло кивнул.

   — Дай я! — Она извлекла пинцет из несессера и торжествующе подняла в воздух: ни дать ни взять гладиатор перед решающей битвой.

   Олег поморщился. Марина обожала все такое — давить на нем прыщи, расковыривать полузажившие ссадины, прижигать бородавки и ставить ногтями крестики на комариных укусах. Олег смирялся с этим постепенно, с неохотой — но сейчас был совсем иной случай. Укроп на пальцах казался ему чем-то неправильным, постыдным — сравнимым с венболезнью. Он категорически не хотел подпускать к нему Марину.

   — Не надо, — простонал он. — Она… в неудобном месте.

   — Эмн… — Марина наморщила лоб и задумалась. — Там, что ли? — она кивнула ему на пах.

   Он промолчал.

   — Ну, Олежка… — рассмеялась Марина. — Ну чего я там не видела? А? Давай, я быстро — и не больно.

   — Нет, — твердо сказал он и протянул руку к пинцету. — Нет.

   Марина пожала плечами и отдала ему инструмент.

   
Он думал, что вырвать укроп будет безболезненно — ведь не врос же тот ему под кожу! На деле Олег шипел от боли, смахивал едкие внезапные слезы и нет-нет да и подвывал втихую, радуясь, что у ванной толстая дверь, которая скрывает ненужные звуки. Он подцеплял укроп за мохнатый листик и тянул — осторожно, чтобы не порвать хрупкую зелень. Тянул и тянул — а из него словно вытягивали, наматывая на катушку, нерв. Дергало в подушечке пальца, тоненькой пронзительной болью отзывалось в локте, в плече — и даже в зубах.

   Он разложил выдранный укроп на салфетке. Долго смотрел на невероятно длинные — сантиметров двадцать когда-то белого, а теперь багрового, в запекшейся крови, корня — разве такое может быть?

   — Олега! — крикнула Марина за дверью. — Все в порядке? Помочь?

   Он вздрогнул и смыл салфетку со всем содержимым в унитаз.

   1941

   В суматохе про Олега все забыли. Даже Митька спохватился, только когда пропылили сандалиями с километр по проселочной дороге. В военное время своих бросать ни в коем случае нельзя, даже если они драчуны и задиры, рассудил Митя. Метнул прощальный взгляд на белокурую Ларискину макушку, мелькнула предательская мысль — стоит ли спасать соперника? Мелькнула и расплылась, как чернила на промокашке, оставив неразборчивое пятно. Бежать вперед до Петра Иваныча и дергать его Митя не решился. Подотстал от нестройной пылящей колонны, припрятал чемодан в канаве, пометил булыжником место и припустил назад к лагерю. Авось успеют догнать таких тихоходов.

   Олега в сарае не было. Дверь болталась на одной петле, в прохладной тени висела пыль и тишина.

   — Олег! — Митька заметался по лагерю, лихорадочно соображая, куда делся его товарищ. Неужели его все-таки выпустили и он ушел вместе со всеми, где-то в голове колонны, а Митька его не заметил? Вот болван! Надо же было проверить сначала!

   — Олег! — Он пробежался от корпуса к корпусу еще раз, плюнул и уже двинулся к воротам, собираясь ускориться, чтобы догнать ребят.

   В окне девчачьего корпуса мелькнула тень. Митя притормозил, взбежал на крыльцо и снова громко позвал:

   — Олег!

   — Да тихо ты, чего разорался! — негромко ответил Олег. Он стоял посреди девчоночьей спальни и пролистывал исписанную тетрадь. — Фу-у, я с Лариской больше в «скамеечку» не играю. У нее и правда — помидор на… — Он не успел договорить, как Митя подлетел к нему и попытался выбить тетрадь из рук. Но Олег увернулся, отвел руку, поднял ее над головой так, что Митя не мог дотянуться — Олег был намного выше него.

   — Отдай! — Митя ухватил Олега за майку.

   — Тебе зачем? Думаешь, про тебя что-нибудь написано? А вот мы сейчас и посмотрим.

   — Ты дурак? Война началась! Ты не слышал? Все ушли, а я за тобой, дураком, вернулся!

   — Брешешь! С кем война? — Олег попробовал усмехнуться, но видно было, что он струхнул и, оглядываясь вокруг, начал соображать. — Я думал, вы в поход пошли. — Он опустил руку с тетрадью, и Митя тут же этим воспользовался — резко выхватил ее. — Ах ты врун! Нашел дурачка! — И Олег с яростью набросился на Митю, подмяв его под себя и легко свалив на пол. Они покатились по полу, вцепившись — один в горло, другой в уши противнику.

   — Я не вру! Посмотри вокруг! Никаких вещей не осталось!

   — А это что? Ларискин дневник! Все взяла, а его оставила? Да еще и припрятала под матрас!

   — Просто забыла в суматохе. Тебя же забыли!

   Олег внезапно ослабил хватку, поднялся с пола и подал руку Мите.

   — А ты навроде как вернулся за мной?

   Они стояли друг напротив друга, с налипшим на одежду сором, нахохлившиеся, как два воробья, — и непонятно было, то ли обнимутся сейчас по-братски, то ли снова бросятся в драку.

   — А то! Я товарищей не бросаю! Собирай уже свои манатки и пойдем догонять отряд. Если успеем вообще.

   2019

   — Олега, — позвала Марина во время ужина.

   — А? — поднял он голову от планшета.

   — Олега, у тебя это. — Она ткнула пальцем себе в десну.

   — Что — это? — Он не любил загадки.

   — Ну, у тебя зеленая хрень в зубах застряла.

   Он опустил глаза в тарелку. На ужин была говяжья печень и макароны. Ничего зеленого.

   — Олега, вот тут. — Марина снова показала на себе.

   Он вздохнул и начал ковыряться ногтем в зубах.

   — Ну, все? — спрашивал он. Жена отрицательно качала головой.

   Наконец он плюнул, грохнул вилкой о тарелку — и пошел в ванную.

   Между верхними резцами, аккурат в самом центре челюсти, что-то зеленело. И ему даже показалось, что колосилось.

   Он размохратил четыре зубочистки, разодрал десну в кровь, обнажил шейку зуба и вздрагивал от простреливающей боли, когда касался ее. Но зеленое и колосящееся не уходило.

   — Фу. — Ночью Марина демонстративно отвернулась от него. — Ты не чистил зубы.

   — Я чистил, — обиделся он и дыхнул на нее. — Мятная свежесть. Тройная, между прочим.

   — У тебя в зубах зелень застряла, как ты чистил? — пробурчала спина Марины.

   Жена выключила свет.

   1941

   Когда Олег наконец-то поверил Мите, что лагерь срочно эвакуировали — потому что напали фрицы, то перепугался так, что не только про Ларискину тетрадку забыл, но даже вещи не стал собирать. Как был — майка, пионерский галстук, шорты, сандалии — так и побежал вслед за Митей, который успел подобрать помятый дневник и сунуть его за пазуху. Митька быстро отыскал припрятанный чемодан, и приятели рысцой побежали вдоль дороги, высматривая хвост колонны за каждым поворотом.

   Хвоста не было. Они пробежали уже, наверное, тысячу поворотов, и за каждым из них надежда таяла, скорость снижалась, лица чумазились от пыли и пота. Олег повязал на голову галстук на манер косынки и жадно облизывал пересохшие грязные губы.

   — Ну, где они? Ты уверен, что мы по той дороге пошли? — Олег остановился, сорвал пучок травинок и присосался к их тонким сочащимся влагой стебелькам. — Дай сюда! — он вырвал у Мити чемодан, бросил его на обочину плашмя и уселся сверху, почти проломив картонные стенки. — Майн кампф перегрелась.

   — Майн копф, — машинально поправил Митя.

   Солнце стояло точно в зените и немилосердно палило. Митя огляделся по сторонам и подобрал с дороги какую-то тряпку. Отряхнув с нее пыль, он обнаружил, что это вполне сносная панамка, и натянул ее на макушку, ощутив на короткое мгновение прохладное блаженство тени.

   — Дай сюда! — снова потянулся к Мите Олег и сдернул панамку. Но не для того, чтобы надеть. Он вывернул ее наизнанку и осмотрел изнутри: — Ну, точно, это Витьки из второго. Витька мне булку должен. Так что эта дер каппе — правильно? — будет теперь моей. — И он стянул с головы галстук и заменил его панамой.

   — Ди. Ди каппе.

   — Ага, яволь. — Олег сложил галстук и сунул в карман шортов. Немного подумал и вытащил его обратно. Скомкал, сжал в кулаке, посмотрел на Митю и засунул кулак обратно в карман.

   — Я пойду по-маленькому. — Олег прыгнул через канаву и протолкнулся сквозь кусты развесистой пыльной ивы.

   Митя бродил вокруг, вглядываясь под ноги, на этот раз еще внимательнее. Теперь он заметил, что пыль здесь сильно притоптана, а на асфальте и обочине видны следы разворотов — будто несколько машин разворачивались по дуге, вот здесь колесо чуть не соскользнуло в канаву, и борозда от него на обочине гораздо глубже и резче — газовал сильно, видать. Совершенно ясно, что это были те самые автобусы, которые выслали навстречу ребятам, и на этом месте они остановились, загрузили пассажиров и отправились в город. Весь лагерь уехал по домам. А они остались.

   Митя вздохнул.

   — Че ты там сопишь? Че делать-то будем, Папанин? — Олег выбрался из зарослей, оглядываясь назад и пытаясь разглядеть что-то сквозь ветки, схлопывающиеся за ним.

   — Почему Папанин?

   — Ну ты же нас завел в какие-то дебри? Как Иван Папанин! А еще друг называется. Хорошо хоть не в болото. Выводи давай обратно.

   2019

   Олегу снился зеленый сон. Зеленый до одури, до оскомины во рту. Зеленый свет пронизывал все — словно Олег плавал в океанской глубине, тщетно пытаясь подняться к поверхности.

   В зеленом сне колыхалась трава. Она была везде — под ногами, перед глазами, над головой. Олег брел в ее зарослях, разводя руками упругие, сочные стебли — будто плыл, пытаясь преодолеть мощное прибрежное течение.

   Трава пахла кровью. И блевотиной. И свежим, только-только порубленным мясом. И сгнившей картошкой. Эти запахи не смешивались — они существовали отдельно, точно баночки с разноцветной гуашью. Олег шел так, чтобы дышать мясом. Он любил стейк с кровью. Он не понимал веганов. Он терпеть не мог овощные салаты. Поэтому он шел через траву и дышал сырым, свежим, только-только порубленным мясом.

   Что-то дышало, шевелилось и хрипело неподалеку от него. И оттуда несло тоже мясом. Только уже залежавшимся. Тухлым. Скользким и склизким. Олег не шел туда. То, что шевелилось, двигалось к нему. Хрипы становились слабее — но при этом явственнее. И волны тухлятины вмешивались в аромат сырого стейка с кровью.

   Олег уходил дальше, забирая влево. Под ногами пружинил мох, с чавканьем захватывая ступни. Ковыль мельтешил перед его глазами — светлые белесые метелки.

   «Ячмень гривастый, Каразин, — вдруг услышал он голос биологички. — Ячмень гривастый, а не ковыль». Плевать. Они всегда называли его ковылем. Пацаны из дедовой деревни когда-то научили его дурацкой игре — положить эту метелочку на язык острием к горлу и три раза сказать «трактор». Ни у кого не получалось больше одного раза. Бабушка раскрашивала метелки ячменя-ковыля в разные цвета и ставила в вазу. Олег любил в детстве тайком отщипывать тоненькие синие, зеленые, красные ниточки — пока колоски окончательно не лысели. Бабушка так и умерла — раскрашивая ковыль за столом, упав лбом в блюдечко с краской и сжав в окоченевшей руке кисточку. Блюдечко раскололось, и бабушкина кровь смешалась с берлинской лазурью. Колоски тихо шуршали на сквозняке.

   Что-то сухое и острое царапнуло ему ладонь — и он, рефлекторно сжав ее, поднес это к глазам. Еще колоски. Остюг — или устюг — он так и не знал, как они правильно называются. Мягкие и плотные весной, к августу они становились колючими и рассыпались от малейшего шлепка. Собаки, что жили у родителей Олега, приносили эти устюги на себе с пустыря за домами, и родители каждый вечер заставляли сына проверять и вычесывать жесткую шерсть. Конечно, он ленился. Конечно, за это в итоге поплатились псы. Овчар начал хромать, припадать на правую лапу, грустно скулить и отказываться от еды. Грешили на занозу, на разбитое стекло, но только когда лапу разбарабанило вдвое, а при каждом шаге из-под пальцев пса сочился желтоватый вонючий гной — только тогда они обратились к ветеринару. Лапу спасли — хоть и распахали до плеча. Ветеринар потом показывал эту дрянь — маленькое зернышко колоска с усиками, гладкое в одну сторону, шершавое — в другую. Овчар так и хромал до конца жизни. А вот дворянина не спасли. Пес долго мучился — молча, отворачивая голову с крупными, с горошину, слезами на глазах. Из-за густой, свалявшейся шерсти не было видно раздутое — сплошной нарыв — брюхо. Врач сказал — зернышко попало в половой орган, когда пес бегал по траве, — и затем пошло по мочеточнику, царапая и раздирая нежную слизистую. С тех пор Олег никогда не бегал голышом в траве.

   Ему вдруг стало странно холодно. Зеленый свет вокруг него сгустился и начал оседать — как туман, как мокрая занавеска. Он опустил глаза — он был голым. Вот только что — в джинсах и футболке, а теперь голый, как из бани. Даже кожа была такой же — красной и распаренной, с белесой коркой на пятках. Она чуть колыхалась, шла волнами — будто под ней было что-то живое. Живое и беспокойное, рвущееся на волю. Трава вокруг Олега одобрительно кивала в ритм этому колыханию. Ему не было больно, нет — лишь легкий зуд разрастался под кожей, перетекая в томительно-острое жжение.

   Как только он подумал о зуде и жжении — зачесалась голова. Он коснулся рукой волос — и они опали ему в ладонь, как старая иссохшая шерсть. Зуд усилился, что-то рвалось наружу — из головы, из груди, из живота. Кожа трепетала — словно под ней пробегали насекомые. И словно их усики медленно прорастали из пор. Он попытался ухватить это «что-то» — но коротко стриженные ногти соскальзывали.

   Зеленый свет густел вокруг него, превращаясь в желе. Запах свежего мяса стал плотным и тягучим, он вбивался в легкие при каждом вдохе. Кожа уже не зудела — она сокращалась в мелких, частых, мучительных судорогах.

   То, что двигалось за ним, было уже рядом. Олег мог разглядеть серую кучу, которая хрипела, сипела, булькала и плевалась. Ее плотно обволакивала вонь тухлого мяса. А он был в доспехах из аромата свежего.

   — Кто ты? — спросил он, удивляясь своей смелости.

   — Ф-ф-ф… — простонала куча.

   — Кто ты? — повторил он.

   То, что двигалось, содрогнулось в пароксизмах рвоты.

   — Кто… — начал он.

   И тут его челюсть распахнулась. Раззявилась — как у старой деревянной игрушки-щелкунчика. Хрустнули связки, лопнули мышцы — и из его горла к небу рванул огромный мясистый подсолнух.

   Олег упал на спину, прямо в море травы и мха.

   Подсолнух покачивался над ним — и птицы клевали его семена, осыпая Олега влажной сырой трухой. То, что двигалось за ним, подползло совсем близко, окутав зловонием тухлятины.

   — Ф-ф-фдр… — просипело оно. — Н-н-н-н-н-н-нт…. Гр-р-р-р-ргр…

   Оно припало к губам Олега и стало пить его слюну. Пить с жадностью, взахлеб, прокусывая губы и язык, мешая слюну с кровью. Пить и пить…

   А потом Олег проснулся.

   1941

   В дебри Митя действительно их завел. Но не сразу. Сначала они пошли по дороге — должна же она куда-то вести? Например, в деревню. Но очень скоро наткнулись на первый перекресток. Указатели на нем были вырваны из земли, таблички выгнуты и искорежены. «Неужели, чтобы врага запутать? — догадался Митя. — Вот это тактика!» Но они-то врагами не были, а вот запутаться — запутались.

   Жара не спадала, хотя верхушки деревьев позади них уже цеплялись за солнце, словно пытаясь забросить его за зеленый забор, как за волейбольную сетку.

   Из-за этого забора стали теперь все чаще появляться, сыто урча, самолеты — всегда парами, пролетали над головами и исчезали, и если бы не приглушенный грохот, доносившийся с той стороны, и легкая дрожь земли, и тающие в небе дымные борозды, — можно было бы списать все на пару гигантских стрекоз, тихо-мирно промчавшихся по своим делам. Но из-за этих стрекоз Митя решил, что им лучше свернуть в лес.

   Хотелось пить. Олег все время жевал что-то зеленое — то пучок травы, то листья с кустов. Рот его стал зеленым — светло-зеленые губы, вокруг которых он размазывал грязно-зеленые потеки. Один раз они набрели на ручеек и упали в него, жадно глотая воду вместе с лесным сором — хвойными иголками, кусочками коры и бересты, с жуками, с землей, — лишь бы разлепить ссохшиеся кишки, смочить пустыню, в которую превратились их внутренности. Хотелось пить носом, ушами, глазами — лишь бы влага проникала в тело — любым путем.

   Тогда Мите и пришло в голову, что можно рискнуть и вернуться в лагерь, чтобы позвонить оттуда — маме на работу или хоть в милицию. Ведь прошло уже несколько часов после того, как они наткнулись на следы автобусов — значит, автобусы давно доехали. И значит, мама, не найдя его, переполошилась, да и родители Олега тоже, наверное, поднимут всех на ноги, и за ними отправят кого-нибудь. Или уже отправили! Те приехали в лагерь, но никого не нашли. И как раз сейчас могут возвращаться по дороге в город. Значит, следовало держаться ближе к дороге и двигаться в сторону лагеря — там телефон, вода и, возможно, еда. Митя поделился своими соображениями с Олегом. Тот хотел было накинуться на приятеля, но мысль о еде его остановила, и он снова зарылся в ручей, насколько хватало его глубины, втянул воду, выдохнул пузырями воздух, вынырнул на пол-лица, ухватил рукой молодую березку, еще зеленую — ствол, как стебелек, с тремя листиками, сочными, не тронутыми солнечным жаром, — выдернул с корнем и запихнул в рот.

   2019

   Наутро, украдкой взглянув в зеркало, он увидел, что зелень поползла по деснам дальше, покрывая слизистую бледно-зеленым слоем, который на зубах отдавал синевой. Олег осторожно потрогал это. На пальцах остались слизь и мох.

   Он долго чистил — сначала обычной щеткой, потом электрической — позаимствовал у Марины, — потом прошелся ногтем, соскребая остатки. Десны продолжали отливать зеленым, но если при разговоре не сильно поднимать губы, то не будет видно. Тем более что с людьми он не работает, а в серверной мышам наплевать, как ты выглядишь.

   В подъезде пахло строительной пылью, кислыми огурцами и кошачьей мочой. Он быстро сбежал на три пролета вниз, перепрыгивая через ступеньки и хватаясь за перила на поворотах, подпрыгнул на третьем этаже и коснулся кончиками пальцев потолка, покрытого подпалинами и жжеными спичками, — привычка-ритуал, оставшаяся еще со студенчества…

   …и столкнулся нос к носу с тетей Зиной — соседкой сверху.

   — Изви… — начал он, но его слова потонули в громком, почти ультразвуковом вопле.

   Вопила тетя Зина. Вопила, уронив на пол сумки, — что-то разбилось и сейчас растекалось маслянистой лужицей. Вопила, прижав руки к щекам. Вопила, выпучив глаза, в которых плескался жгучий страх.

   Олег отшатнулся — в свою очередь ощупывая лицо. Под пальцами что-то чвякнуло — и они погрузились во влажное и склизкое. Запахло мокрой травой и сырым деревом.

   1941

   До лагеря тем вечером они не дошли. Не дошли даже до шоссе. Пытаясь ориентироваться по солнцу, Митя сильно намудрил с направлением, и все, что они нашли, — заросшая двухколейная лесная дорога, которая привела их на широченный луг. Луг ломился от сочной травы и ждал косарей и Петрова дня. На открытое место они выходить не решились и углубились обратно в лес.

   С чемоданом Митя давно и без сожаления расстался, оставив себе лишь полезное — складной нож, теплый свитер и тельняшку для Олега, сообразив, что ночью без солнца они задрогнут. Шорты он сменил на штаны по той же причине, рассудив, что лучше снять лишнее, если будет жарить, чем замерзнуть без одежды, если будет холодрыга.

   Однако солнце село раньше, чем он рассчитывал. Некоторое время шли через лес строго на закат, Митя все еще надеялся выйти на шоссе до темноты, но шоссе не было ни видно, ни слышно. Лишь пару раз им слышался гром — то ли далекой грозы, а может, то был грохот взрывов. Олег — даром что всю дорогу болтал без умолку, несмотря на пересохшую глотку, — теперь притих и держался ближе к Митьке, время от времени хватая его за локоть.

   Поэтому Митька и не заметил темную кучу на пути. Споткнулся и полетел вперед, вспахивая лбом и носом прелый хвойный ковер. Куча под ним, показалось ему, шевельнулась и то ли взвыла, то ли вздохнула.

   Олег тоже споткнулся, но не с таким размахом — у него лишь подогнулись колени, и он качнулся, упав на четвереньки. Но руками тут же нащупал такое, что вскочил как ошпаренный, откинулся назад, больно ударившись копчиком о корни, и шустро отполз, перебирая руками и ногами, как кузнечик.

   — Митька! — хриплым шепотом позвал Олег, от страха на всякий случай закрыв глаза — не видишь, значит, нет ничего.

   Тьма за закрытыми глазами промолчала.

   2019

   Из дома он больше не выходил. Позвонил на работу, сказался больным, покорно выслушал злобную тираду начальника. Премии в конце года не будет, да и надбавок в этом месяце можно не ждать. Он молча кивал — будто начальник на том конце линии мог увидеть это — и тер ладонью щеку.

   Пять минут назад он соскоблил все, что выросло на его лице — грубые, плотные, острые, покрытые шершавыми усиками ростки. Бритва не взяла их, пришлось взять канцелярский нож. Ростки были жесткими, лезвие несколько раз соскальзывало — и порез тут же раскрывался, как маленький — детский — рот. Странно, но крови не было — лишь несколько бледно-розовых капелек, которые тут же втягивались обратно, словно их всасывал кто-то невидимый — тот, кто гнездился глубоко в Олеге.

   Ему показалось, что он стесал все, избавился от мерзкой, колючей, жуткой растительности, что превращала его лицо в зеленую маску, в какой-то сраный экспонат на сраной выставке флоры — ведь он трудился над этим четверть часа! Но сейчас он провел рукой по щеке — и шершавые усики щекотали ладонь.

   — Иди ты в пень, — сказал он начальнику и положил трубку.

   А потом долго сидел в оцепенении.

   «В пень»?

   1941

   Тьма, усталость, перепуг, тягучие объятия пряной лесной почвы — и Митьку, и Олега мгновенно утянуло в беспокойный, но долгий и глубокий сон.

   Проснулся Митя оттого, что что-то щекотало ему левую ноздрю. Едва ощутимо — как бывает, когда в нос попадает пылинка, но при этом очень глубоко: там, где заканчивается хрящ и начинается кость. Он попытался чихнуть — не получилось. Тогда он решительно сунул палец в нос и скосил глаза, чтобы понять, что же там его беспокоит.

   Травинка.

   Тоненькая травинка высовывалась из его ноздри. Почти как у старшего вожатого Кости. Но только одна, светло-зеленая и прямая, а не много черных и курчавых. Она еле трепетала при дыхании, а зуд внутри него становился только сильнее. Там, где заканчивается хрящ и начинается кость.

   Травинку он вырвал — резко и решительно, слабо вскрикнув от внезапной боли, которая пронзила всю голову, от носа до затылка. Потом поднес к глазам, чтобы разглядеть получше. У травинки были корни. Корни кровоточили.

   Под ним что-то зашевелилось. Он осторожно приподнялся на локтях и перекатился в сторону. Под елью лежала серо-зеленая куча, над которой свисали стропы парашюта, зацепившиеся за еловые лапы. Сам парашют и был большей частью кучи. Сейчас куча стонала, ворочалась. Легкая ткань оползала, и куча приобретала вполне человеческие очертания. Правда, только издалека. Подобравшись поближе, Митя стянул остатки купола. То, что Митя увидел под ним, было скорее похоже на деревянную куклу, которую разломили об колено. Летчик, а это был летчик — шлемофон, нашивка с крыльями, к тому же «наш» летчик, лейтенант, судя по петлицам на воротнике, в которых Митя немного разбирался, — летчик рухнул плашмя поясницей прямиком на пень, отчего переломился позвоночник, и лежал теперь — головой вниз, раскинув руки и ноги — как наколотый на штырек чек в булочной, а сбоку, где-то в районе печени, сквозь багровую дыру в комбинезоне торчал этим самым штырьком то ли недопиленный сук, то ли успевшая прорасти на пне живучая крепкая ветка. Пилот истекал кровью, но был еще жив.

   2019

   Кровь не шла. Олег мог царапать себе кожу, резаться канцелярским ножом — но раны были белесы и похожи на выжатую губку. Только когда он поддевал ногтями или щипцами очередной росток — пинцет уже не справлялся, в дело пошли мощные металлические щипцы — и, сцепив зубы и подвывая от боли, тянул его, пока не вырывал с корнем, — только тогда он видел свою кровь. Багровую и густую. С легким гнилостным запахом.

   Ему казалось, что он распространяет эту вонь вокруг себя — амбре перегноя, навоза, стоячей воды. Марина старалась держаться от него подальше. Спала на диване в другой комнате — после первой ночи, проведенной раздельно, он предложил уступить ей кровать, — но она брезгливо взглянула на простыни, покрытые зеленоватым соком, на ошметки раздавленной во сне травы — и наотрез отказалась. Потом и есть стала отдельно от него — за полчаса до, принося тарелку, чашку и ложки-вилки из той же комнаты, в которую отселилась. Олег не осуждал ее — ему самому было мерзко смотреть на себя в зеркало. Его угнетало лишь ее добровольное затворничество — по логике вещей и по справедливости это он должен быть сидеть там, за закрытой дверью. Он предложил Марине поменяться — но она отказалась. И это он тоже понимал — он осквернил собой весь дом. Споры той твари, что поглотила его, — по всему дому. А Марина — в безопасности.

   На работу он больше не ходил.

   Возможно, его уволили. Он давно уже не отвечал на звонки с работы и не проверял электронную почту. Ему было все равно.

   Вряд ли он сможет вернуться к нормальной жизни.

   1941

   В лагерь теперь решили не возвращаться. Выходить раненого героя-красноармейца показалось Мите более важной задачей, чем прятаться дома. Ведь если их отвезут домой — то наверняка отправят в тыл, как бесполезную малышню, а так — они принесут больше пользы и приблизят Красную Армию к победе.

   Олег хоть и согласился с Митей, но к раненому приближался с опаской. То, что он нащупал ночью рукой и что так сильно его напугало, оказалось лицом красноармейца. Вернее, той частью, что осталась без щеки — очевидно, падая сквозь ветки, он ободрал пол-лица и был теперь наглядной иллюстрацией из учебника по анатомии, куда иногда заглядывал Олег на правах младшего брата студента-медика. Олег и предложил поискать по веткам содранный кусок щеки — чтобы прикрыть оголенное и кровоточащее лицо «в разрезе», но Митя рассудил, что первым делом стоит перенести раненого с пня на землю и наложить шину на перелом.

   Ножом, который он прихватил из чемодана, Митя отпилил сук, торчащий из раненого, от пня, и вдвоем с Олегом они с трудом переложили тело на землю. Раненый стонал, но, судя по затуманенному взгляду, плохо понимал, где он и что с ним происходит.

   В палетке у летчика обнаружились компас и карта. Как в ней разобраться, Митя представлял слабо — надо было найти какой-то ориентир. Двигаясь по компасу, он исследовал три основные стороны в радиусе примерно с километр, но на таком расстоянии был только лес без особых примет. Оставалось южное направление, а потом он пойдет на северо-запад, на юго-… Глухой лязг достиг его ушей на секунду позже нестерпимой боли, которая пронзила все тело, словно его насадили на иглу, — повдоль, от пятки до макушки. Дыхание захватило так, что он не смог даже выдохнуть эту боль в крике. Лес откатился от него и встал над ним, упираясь стволами вверх. Только минуту спустя он понял, что лежит, и смог посмотреть на ногу — в нее вгрызся огромный ржавый капкан.

   2019

   Конечно, они обращались к врачу. Еще в первые дни, когда это началось. Ирка, племянница Марины, терапевт в областной поликлинике, забежала к ним домой поздним вечером и, кинув сумку у порога, весело крикнула:

   — Так, где больной?

   Олег вышел к ней в коридор. Тогда он еще мог ходить — ноги не раздулись, не превратились в мешки, набитые травой и мхом, не сочились зеленой едкой слизью из трещин на коже, растянутой, как полиэтиленовый пакет. Он вышел, оставляя на линолеуме лужи, густую жижу, куски собственной плоти. От него воняло — несмотря на то, что он постоянно пшикал на себя освежителем воздуха для туалета. Амбре перегноя, навоза, стоячей воды смешивалось с альпийской свежестью, хвойным лесом, тропическим раем и порождало что-то густое, липкое, удушливое.

   Олег успел заметить, как Ирка поморщилась от запаха — за миг до того, как увидела его. А потом ее глаза расширились, рот начал раскрываться в беззвучном крике. Ее вывернуло тут же, себе под ноги, густой мутно-желтой струей. А потом она стала орать. Орать и биться в дверь. Толкая то, что нужно было тянуть. Она визжала, брызгала слюной — даже обмочилась: тонкая струйка побежала по джинсам и в густую, удушливую вонь ворвался резкий запах мочи.

   — Ир… — Марина в растерянности попыталась взять родственницу за руку, Ирка повернулась, вновь увидела Олега — и заверещала еще громче. Ее голос сорвался — и теперь из разверстого рта, в котором — как жирный червь — трепетал розовый язык, несся только прерывистый сип. Она замахала руками, задела дверь — и та, скрипнув, приоткрылась. Ирка юркнула в образовавшуюся щель — застревая плечами, цепляясь волосами — и ссыпалась вниз по лестнице.

   Сумка так и осталась стоять на пороге.

   1941

   Олег услышал Митькины крики многие часы — или дни? — спустя. Он ткнул носком сандалии в капкан и зло сплюнул. Митя безуспешно пробовал раздвинуть сжатые намертво челюсти не один раз, ослабевал, набирался сил, насколько это было возможно, и пробовал снова. Теперь они ухватились вдвоем, напряглись, рванули — тиски скрипнули, поддались, но снова сорвались — и Митька взвыл. Хорошо хоть, что от кровившей плоти ржавые зубья отделяла крепкая ткань штанин.

   Олег, бранясь и плюясь, оттащил Митю, который от боли искусал себе губы не хуже, чем капкан его ногу, поближе к летчику, забрал карту с компасом и отправился в ту сторону, которую еще не исследовал Митя, подбадривая себя вслух: «Мы же товарищей не бросаем… Товарищ… Тоже мне… Ладно, не бросаем… Схожу за помощью… Приведу кого-нибудь… Не помрет ведь он, а? — спросил он у вставшей на его пути березы. — Мы же не в тайге, должна же быть здесь какая-то деревня, а в деревне есть еда — и не консервы с сухарями, а картошечка… яички… молоко… ватрушки небось тоже напекли… хоть кто-нибудь же напек».

   Митя остался под разлапистой елью. Рядом беззвучно лежал летчик, которого Митя теперь не сможет выходить и приблизить победу Красной Армии.

   2019

   Вскоре Олег перестал разговаривать. Удивительно, как он еще дышал. В горле у него рос мох — густой, плотный, мягкий. Однажды в нем появились маленькие, со спичечную головку, ягодки — и каждый раз, глотая горькую полынную слюну, Олег чувствовал, как эти ягодки лопаются и истекают в него кислой жижей. Он давился их мелкими, словно крупа, зернышками, кашлял и чихал — зернышки лезли даже в нос, щекотали там и прорастали.

   За ночь мох вырастал так, что наутро выползал изо рта на щеки и подбородок. Олег открывал глаза и видел, как перед ним колышется светло-зеленое марево. Ягоды гнили, трава разлагалась, и вскоре Олега облюбовали мошки-дрозофилы. Они хлопотливо копошились в зеленоватой слизи, ползали по носу и ушам, совокуплялись и откладывали яйца в глазах.

   Он почти не ходил. Сваливался с кровати, непослушной рукой брал строительный скребок и сдирал с себя все, что наросло за ночь. Стены давно были в брызгах крови и травяного сока. Он больше не смотрелся в зеркало. Он и без этого знал, как выглядит: бесформенный, опухший, отекший, испещренный дырами, сквозь которые проглядывали новые ростки.

   Марина стучала ему в дверь и подсовывала под нее тарелку. Яичница, омлет, оладьи, блины — все плоское, что можно было подсунуть под дверь. Так он питался последнее время. Он был благодарен Марине. Поняв, что он почти не может ухаживать за собой, она поборола свою брезгливость, вызвала службу дезинфекции, которая очистила квартиру, пока он сидел в своей комнате. Она приносила ему чистую одежду и белье, тоже подсовывая под дверь.

   Единственным местом, куда он еще продолжал ходить, был туалет. Щель под дверью была слишком узкой, и говно в пакетике туда не протискивалось.

   Да и Марина при всей любви к нему вряд ли бы стала выносить эти пакетики.

   Иногда он смотрел на себя со стороны. И удивлялся спокойствию, с которым все переносит. Словно эта дрянь, которая захватила его организм, первым делом проникла в мозг. Подчинила его и погрузила в умственное отупение и эмоциональное оцепенение. Как в спячку, в которую погружаются животные и насекомые.

   Еще больше он удивлялся поведению Марины. Пусть та никогда не отличалась особой брезгливостью, он все равно не мог поверить, что она по-прежнему живет рядом с ним. И что она хранит в секрете то, что с ним происходит. Он слышал ее телефонные разговоры с подругами. Они обсуждали сериалы, случаи на работе, иногда своих мужей, но Марина жаловалась лишь на то, что он не помогает по дому. Что ж, это было справедливо.

   1941

   Боль ушла из ноги и отправилась путешествовать по Митиному телу. Добралась до уха и принялась его щекотать. Митя запустил туда палец и нащупал длинные волоски. Намотал на палец, дернул, взвыл от боли. На пальце осталась травинка. Не волос — темный и тонкий. А травинка — светло-зеленый широкий стебелек.

   Он снова сунул палец в ухо и попытался вырвать остальное. Он дергал, драл, выкручивал плотные жесткие стебли, но те больше не поддавались. Держались крепко — словно успели запустить корни прямо в мозг. Иначе почему голову пронзало такой острой болью, которая волнами уходила по позвоночнику в мизинцы ног? Ухо перестало слышать, а всю эту сторону лица — левую — парализовало, будто кожа превратилась в мокрую холодную вату.

   Ночью трава выросла и во втором ухе. Он слышал, как она копошилась там, как укоренялась, пронзая его кожу и мясо словно тончайшими нитями, как тянулась наружу, к свету… Лицо парализовало окончательно — он ощупывал его и чувствовал перекошенный рот, запавшее и вывернувшееся веко, вялую и дряблую кожу.

   
Все эти долгие болезненные часы он разговаривал. Тихо, вполголоса, то и дело сбиваясь на шепот. Разговаривал с Федором — так он назвал летчика. Он не знал, почему Федор — не сказать, чтобы это имя подходило раненому лейтенанту: разве может любое имя подходить кровавой каше — именно к этой, ободранной, стороне летчика Олег подтащил Митю. И не поймешь, где там глаза, а где рот. Нос тоже был сломан — и зиял черно-зеленой дырой.

   — Дождь идет, — говорил он радостно Федору. Дождь был лучше жары. Он охлаждал рану, и боль становилась терпимой.

   Федор с трудом кивал — в шее что-то трещало, скрипело и едва слышно лопалось — и глухо мычал.

   «Ага, дождь», — слышалось Мите.

   — Я люблю дождь, — продолжал он. — У нас дома водосточную трубу оторвали прямо над окном. Когда идет ливень, я могу смотреть на свой личный водопад.

   И воспоминания таким же ливнем нахлынули на него. Вот он сидит на подоконнике и смотрит на стремительно приближающиеся черные тучи. Низкие, тяжелые — ветер гонит их легко, обдирая разбухшие животы о крыши и трубы, — и кажется, что никто, кроме Мити, их не замечает. Только голуби сбились в кучу под крышей — он слышит, как они там озабоченно топочут, — да дворовая кошка спешно подлизывает промасленную газету, в которую доминошники заворачивали селедку. Мелкота беззаботно прыгает по полустертым классикам и азартно мечет ножики в утоптанный песок. Вот первые капли дождя взрывают пыль, собирая ее в грязевые комочки, бьют по носу и щекам — кто-то с удивлением и опаской поднимает голову: птичка серанула? — и видит тучи, которые накрывают двор, словно крышкой.

   Еще минута — и ливень обрушивается на детей, разом вымачивая их до нитки.

   — Мить! — слышит он материнский голос из коридора. — Мить! Что сидишь? Беги, снимай белье, пока не промокло!

   Он бежит только до двери, в подъезде по лестнице спускается уже медленно и неохотно: белье вымокло, зачем торопиться? И так же медленно и неохотно тащит наверх тяжелый, мокрый, холодный ком.

   
Сейчас он словно лежит в середине такого же тяжелого, мокрого, холодного кома. Тот душит его, выдавливает последние крохи тепла, обволакивает, проникает внутрь, растекается по желудку, легким, венам. Кажется, что и он сам становится тяжелым, мокрым, холодным — комом.

   — Ф-фед-дор. — Его зубы стучат так, что он ненароком прикусывает язык. Теплая и соленая кровь на мгновение согревает его. — Т-теб-бе т-тоже х-хол-лод-дно?

   Федор мычит и кивает.

   — М-мн-не г-гов-вор-рили… от-тец г-гов-ворил, ч-чт-то н-нуж-жно, р-рас-слаб-бит-ться. Т-тог-гда с-сил-лы п-пойд-дут н-на об-богр-рев.

   Федор качает головой — то ли одобряя, то ли сомневаясь.

   Митька пытается расслабиться, но у него не выходит. Словно что-то набухло в нем, расперло, заставляет лежать в одной позе, растопырив ноги и руки. Он хочет согнуть колено, но оно пружинит и возвращается в исходное положение. И каждый раз, когда он шевелится, что-то хрустит в нем и в нос бьет пряный травяной аромат.

   Ливень со всей силы лупасит по телу и голове — словно град камней и песка. Митька перестает ощущать себя — будто его сознание живет отдельной, самостоятельной жизнью, вне тела.

   
Ему кажется, что от дождя трава растет быстрее. «Как грибы после дождя». Но то были грибы. То была просто фраза из книжек. Для красного словца. Сейчас он ясно видел, как растет трава. Как вытягиваются побеги. Как распускаются метелочки. Как набухают колоски. И — как все это тянется к нему. Тянется неумолимо, упорно, жадно.

   Кажется, это был осот. Они с пацанами всегда называли это осотом. Длинные жесткие травинки, по краям острые как бритва. Как раз такая травинка полоснула его по ноге. Он не ощутил ничего — ни боли, ни прикосновения — лишь увидел, как разошлась ткань штанины, а потом раскрылась и кожа, будто кто-то ножом разрезал вишневый рулет. Осот замер и быстро втянулся обратно. Словно спрятался, ушел, выполнив задание.

   На его место пришла другая трава — он никогда не видел такой. Он и представить не мог, что здесь такая бывает. Та, о которой он читал в книгах Майн Рида и Жюля Верна. Жирная, сочная, гибкая — как лиана из долины Амазонки. Она появилась из ниоткуда, раздвинув кислицу, осот, землянику, и направилась к нему. Вокруг него росло много всего, но эта трава была быстрее всех, упрямее, и первая добралась до него. Гибкие стебли скользнули по лицу, погладили, покопошились в волосах, заглянули в ухо. Осторожно вывернули веко. Прошлись по губам и направились по телу вниз, ощупывая грудь, живот, чуть задержавшись в паху. Митя понял, куда они двигались. Они припали к ране от осота на ноге — и тогда-то он почувствовал боль. Он видел, как стебли набухали. Видел, как багровели в них прожилки — по ним струилась кровь. Его кровь. Они едва пульсировали и, казалось, сыто вздыхали. Наверное, ему стоило закричать. Но никто бы не услышал его крика. Никто бы не отозвался, не пришел на помощь. Никто и не знал, что тут кто-то мог бы кричать. Поэтому он просто лежал и смотрел на траву.

   Насытившись, она отстала от ранки и поползла дальше. Он готов был поклясться, что слышал, как она довольно рыгнула. Она ползла к капкану — осторожно подтягиваясь, как огромный червяк. Она коснулась капкана, обвила одну створку, затем потянулась и ухватила вторую. Пару раз дрогнула, и Митька ахнул, увидев, как капкан медленно раскрывается. Он попытался дернуть ногу на себя, чтобы высвободить ее, но трава мгновенно отпустила створки, челюсти снова схлопнулись — и Митька взвыл.

   А потом они все поползли к нему — лиана, за ней осот, кислица и земляника. Они нависли над ним. Они качались пред его лицом. И ему казалось, что он слышал их голодное урчание.

   Так он понял, что сможет выбраться из капкана. Что трава ему поможет. Но траве взамен нужна кровь.

   2019

   Спустя некоторое время Олег перестал ходить и в туалет. Он больше не мог. Из ануса росли огромные зеленые петли, которые не давали дерьму выхода. Он чувствовал себя повелителем веганской авоськи, набитой говном. Он давился от слез позора — и рубил эту сраную авоську канцелярским ножом. Стебли громко лопались, источая вонючий обжигающий сок.

   Марина ушла от него.

   1941

   Федор не очень-то и разговорчив. Кивает да мычит, иногда лишь бросает отрывистые реплики. «Холодно. Есть хочу. Светает. Темнеет» — вот и все, что слышит от него Митька. На боль не жалуется — может быть, потому, что все его тело сплошная рана и боль, а может быть, и потому, что понимает — мальчик ему ничем не пособит. Не облегчит страдания, и рану — боль — не перевяжет. А чем? Как?

   Митька продолжает разговаривать с Федором. Рассказывает о себе, о маме, о Лариске, об Олеге. А сам при этом делает знаки траве. Тычет пальцем. Вот же, вот, смотри! Он больше меня, крупнее меня, мяснее, чем я, и крови в нем больше. Неужели ты не чувствуешь запах этой крови?

   Трава не откликается. Федор ее не интересует. Словно его нет вообще. «Может быть, у травы нет глаз?» — думает Митька.

   — Мне нравится Лариска, — говорит он Федору. — Хорошая девчонка. Не скажу, что очень красивая. Зато с ней интересно. Не такая дура, как другие.

   Ну, смотри же, вот он, лежит совсем рядом! Подползи и возьми. Он же лучше! Подползи и возьми. Он ничего тебе не сделает, он ранен и слаб, он не будет сопротивляться.

   Митька шепотом зовет траву. Федор все равно ничего ему не сделает. Даже если бы Митя указал на него пальцем и заорал: возьми его вместо меня! Но так поступить мальчик не мог. Может, боль сожрала еще не всю совесть. Может, страшно было озвучить свое предательство. Поэтому он просто лежал и шептал — когда думал, что Федор уснул или потерял сознание:

   — Возьми его. Возьми его, а не меня. Он лучше. Он больше. Он вкуснее.

   Но трава не хотела брать Федора. Может, он слишком хороший? Может, она не ест героев? Но Митьку она тоже почему-то больше не жрала.

   2019

   После того как Марина ушла, жрать стало нечего.

   Он съел все, что было в холодильнике. Даже примерзшие к дальней стенке холодильника пельмени. Он так и сварил их — единым комом, и так же запихнул в рот, протолкнул в глотку — не прожевывая.

   Когда закончились даже старые заплесневелые леденцы, он позвонил в пиццерию. Курьерам плевать, как выглядит тот, кто заказал еду. Может, он косплейщик или артист в гриме. Эта идея почти увенчалась успехом. Почти — потому что при попытке расплатиться он узнал, что карта заблокирована. Налички не было. Курьер послал его на хер и свалил.

   Олег прошел в туалет и задумчиво посмотрел на несмытые жирные зеленые полоски в унитазе.

   А потом он понял, что пора что-то менять в своей жизни.

   1941

   Трава не хотела брать Федора. Она не желала его. Не нужен ей был и Митька. Она жаждала крови, но новой, свежей, а не от тех, что уже в ее власти.

   Митя надеялся, что к ним забредет какой-нибудь зверь — изможденный волк или больной медведь. Тот, кто не навредит ему, но сойдет за жертву для травы. Но никто не приходил. Лишь однажды пробежал шустрый еж, покрутился вокруг Митьки, взобрался на грудь Федору, почавкал там и, фыркая, убежал прочь. Трава отпустила ежа. Он тоже не подходил для жертвоприношения.

   Митька плавал в багрово-зеленом тумане. Багровыми были боль, усталость, страх. Зеленым было то, что ожидало его впереди. Поэтому, когда багрово-зеленое вдруг разорвали серые фигуры, он просто закрыл глаза.

   2019

   Олег бежал. С позором, оставив ключи в почтовом ящике родителей Марины — там, где она теперь жила. «Уехал лечиться, — написал на обрывке бумаги. — Все норм, Марик, скоро буду». Телефон он отключил еще три дня назад. Слишком больно было касаться экрана сорванными, сочащимися лимфой и сукровицей ногтями — из-под них пророс ковыль, разодрав ему пальцы, разорвав в лохмы кожу. Он сгрызал побеги, сплевывая под ноги. Ноги липли к линолеуму, покрытому зеленой, непросыхающей слюной. Но это словно подстегивало побеги расти с утроенной силой.

   Он собирал сумку еле-еле, абы как, помогая себе локтями, коленями и даже зубами. Замотал руки тряпками, натянул на лицо марлевую маску — пусть смотрят как на дебила, лишь бы не видели, кем он на самом деле является.

   Это сработало даже лучше, чем он предполагал: в автобусе и электричке рядом с ним никто не садился. Может быть, дело было в вони — он видел, как брезгливо принюхались контролеры и как поглядывала на него линейная полиция.

   А может быть, кто-то заметил лужицу черно-зеленой жижи, которая натекла вокруг него. Эта жижа теперь текла отовсюду — из задницы, из пениса, из каждой поры и трещины. Он чувствовал, как прилипла к нему одежда, — и слышал, с каким чавканьем он отлипает от сидений.

   К счастью, на станции никого не было. Лишь бродила худая лишайная собака, раз за разом копошившаяся в одной и той же перевернутой мусорке — надеясь, что там что-то самозародится. Увидев Олега, она в ужасе заверещала, обмочилась и бросилась наутек, через пути, спотыкаясь и катясь кубарем.

   Он лишь вздохнул и продолжил свой путь дальше — к хорошо знакомому с детства дому.

   — Привет, дед, — сказал Олег, когда старая, щербатая, рассохшаяся дверь отворилась.

   1941

   В ушах стоял шум травы.

   Она шуршала, шелестела, шептала. Ее тонкие юркие корешки копошились у Мити под кожицей висков, впивались в десны за коренными зубами. А сама она наглухо запечатала ему уши, распирая их. Он не слышал, что говорили те, кто пришел к ним с Федором. Он видел серые мундиры, он видел черные каски. И свастики. Маленькие свастики, похожие на раздавленных пауков в когтях орла.

   Еще он видел Олега. Олег суетился вокруг немцев — Митька понял, что это были немцы, — шлепал губами в ответ на их шлепанье, размахивал руками и даже улыбался. Он подбежал к Митьке и стал трясти его за плечи. Опустил лицо совсем близко. И Митька увидел вблизи курносый нос, обкусанные губы, щербинку между передними зубами, и впервые понял, как уродлив Олег. Предательство всегда уродливо.

   Олег бросил его и подбежал к Федору, возле которого уже суетились фрицы. Они больше не улыбались. Очень грубо, как куль с травой, свалили летчика на куртку и зачем-то закрыли ему глаза.

   2019

   С дедом сразу все стало проще. Заросший огород, на котором боролись с сорняками за место под солнцем корявые огурцы, лес через сотню метров от деревни, деревянный туалет, из дыры которого пророс куст, — все это примиряло Олега с происходившей с ним дрянью. Вокруг все было в траве, кустах, деревьях — даже в доме в углах рос мох, а в подвале на стенках цепко гнездились сизо-розовые грибы. Олегу казалось, что если он случайно умрет здесь — то местная флора хлопотливо переработает его, поглотит без остатка. Потому что он — один из них.

   — Может, в город, дед? — спросил он, прихлебывая обжигающий чай из огромной металлической кружки. Руки его были по-прежнему замотаны в тряпки — он был еще не готов обо всем рассказывать деду.

   Вопрос был задан просто так — ради вопроса. Он задавал его деду каждый раз, как приезжал в деревню. Последний раз три года назад, на похоронах бабы Ларисы. И дед всегда мотал головой и хитро, усмехнувшись, приговаривал, нарочно для смеха коверкая язык:

   — Да чой там, Лежик, я в твоем городе-от не видывал, а? Поди, то ж, што и здеся, токмо дома повыше, да люди пожиже.

   В детстве Олег восторженно хихикал, когда дед «гуторил по-простому», сейчас же его передернуло. Он уже знал, что в родне деда крестьяне если и были, то веке в восемнадцатом, а потом — простые рабочие и служащие. От этой фальшивой деревенщины у него мурашки бежали по спине — как от скрипа пенопластом по стеклу. Зачем дед переехал в деревню, законопатив себя там, — на этот вопрос он так и не получил ответа. Дед качал головой и отделывался общими фразами.

   — Зачем? — Дед ответил встречным вопросом.

   Олег пожал плечами.

   — Ну… почему бы и нет? Если есть возможность. Я поселю, деньги буду давать…

   — У меня есть пенсия, Лежик, — напомнил дед, глядя на кружку Олега.

   — Ну, а теперь тебе будет куда ее тратить! — нашелся Олег. — Ты пойми, ведь…

   — Олег, у тебя рука вянет, — спокойно сказал дед.

   Олег вздрогнул и опустил глаза. Одна из тряпок подразмоталась — приварившаяся к горячей кружке трава на руке скукожилась, пожелтела и подплавилась, почернев и свернувшись в комочек.

   1941

   Митю вытащили из капкана. Накрыли курткой. Сначала он хотел сбросить ее. Мерзкую фашистскую одежду, но потом рассудил, что она все-таки теплая — с паршивой овцы хоть шерсти клок.

   Они не заметили траву в его носу, как не заметили ее в волосах, между пальцев, под ногтями, под мышками и в ушах.

   Трава продолжала шептать ему. Она уже не намекала. Она открыто говорила ему, чего хочет. Она понимала — его вот-вот заберут у нее. Отнимут жертву. Плохонькую, хиленькую, но жертву. Поэтому она собиралась убить его прямо сейчас. И Митька чувствовал, как один из корней в его ухе — самый длинный, плотный, острый — уже пробил барабанную перепонку и проложил дорогу к мозгу. Траве стоило лишь отдать ему приказ. И корень пронзил бы его голову, изогнулся, пробуравил ее и вышел из глаза, из носа или из другого уха. И Митька бы умер. Митьки бы не стало. А ему совсем не хотелось этого.

   — Возьми его, — предложил он траве. — Возьми эту тварь. Возьми Олега. Он предатель, он плохой, его не жалко.

   Трава молчала. Трава думала. Корень тихо покачивался в его ухе — туда-сюда, чуть-чуть не доставая до мозга.

   2019

   Олег размотал тряпки. Снял — не без помощи деда — рубашку. Открыл рот. Приспустил трусы. Он не утаил ничего, а дед ничему не удивился.

   Тяжело вздохнул, поставил на стол бутыль самогона — запотевшую, из подвала, последнюю из тех, что гнала бабушка, — и стал рассказывать.

   1941

   Когда здоровенный немец поднял Митьку на руки и тот почуял запах сена, черствого хлеба и спирта, ему показалось, что здесь что-то не то. Через полкилометра они подошли к телеге, запряженной лошадью. «Немец», который нес Митьку, сгрузил его на телегу, снял китель и обнажил на левой груди профиль Сталина. «Что-то не то» стало слишком не то. Но было уже поздно.

   Олег погиб метров триста тому назад. Тихо вскрикнул и упал на спину в зарослях травы. Фрицы даже не остановились, и Митька их понимал. Что им какой-то русский мальчишка-предатель? Встанет, отряхнется и догонит. Но Олег не встал. Не отряхнулся, не догнал. Из-за спины того, кого он считал немцем, Митька видел, как взлетает над зарослями мальчишеская рука, как ее опутывают вьюнки — каждый палец — и потом резко дергают в стороны, разрывая ладонь на куски, и как из кровоточащего мясного обрубка прорастает багровый репейник.

   — Мало, — сказала трава в его ушах. — Мало. Я возьму еще Олега.

   2019

   — Я тогда не сразу понял, что она имела в виду, — спокойно пояснял дед. — Я решил, что она будет искать другого Олега — пацана или грибника, что ненароком забредут в ее владения. Возьмет его, насытится и успокоится… Я никому об этом не рассказывал, даже Лариске. Я нашел ее через год после войны. Она сначала не узнала меня. Зато узнала дневник, который я протянул ей. Мятый, грязный, кое-где обугленный. А потом вспомнила и меня… А «немцы» оказались партизанами. Переодетыми в немецкую форму. Нашими… Хорошие парни. Они приютили меня, подлатали ногу, а позже закинули в теплушку поезда, который шел на восток… И Федора они похоронили. А звали-то его Григорий. Григорий Фролов. Восемнадцатого года рождения. Из Коломны. И умер он в тот же день, как мы его нашли… Вот почему трава не брала его. Ей не нужен был покойник. Да и называл я его чужим именем. И вот почему она не брала меня — она не знала моего имени. Я сказал — «Олег!» — и указал. Сказал правильно — и указал в верном направлении. И она пришла. И взяла. И не насытилась. И ждала, когда я укажу ей еще на одного Олега, специально или случайно.

   — Но ты никогда не называл меня Олегом. Только прозвищем.

   — Ну, не знаю. — Дед наклонился в нему так близко, что он смог разглядеть волоски у него в носу. Ему показалось, что они отдавали прозеленью. — В таком случае она просто очень хитрая. И терпеливая.

   1945

   Митя сидел на подоконнике, обхватив колени руками и с тревогой следил за приближающимися тучами. Они ползли медленно, неохотно — сытые, тяжелые, ленивые. «Нет, нет, — повторял он мысленно как заклинание. — Нет, только не там. Пусть дождь пройдет здесь. Я хочу, чтобы он прошел здесь».

   Ему казалось, что, как только упадут первые капли, как только набухнет пыль, как только рванут домой дети и как только хлынет из водосточной трубы его личный водопад — все наладится. Все станет как было. Все вернется. Может, и мама вернется. И даже позовет его снимать белье.

   Если бы он пошел тогда из лагеря вместе со всеми, мама не бросилась бы со слезами и кулаками на Петра Иваныча — когда из автобусов вышли все-все дети, кроме ее сына. Ну, почти все-все дети. Если бы она подождала. Если бы он поторопился. Если бы она не отправилась его искать. Туда, где уже пролегла линия фронта.

   Но он все же представил, как она зовет его. Уже позвала. И он уже сбегал, и снял, и принес — и бросил тяжелый мокрый, холодный ком на пол в кухне. Но теперь даже ком не был таким тяжелым, каким он был тогда, до войны, для хлипкого шестиклассника Митьки.

   Ливень ударил, с грохотом обрушившись на двор, ломая сухие ветви и разметывая листья. В водосточной трубе что-то загрохотало — но вместо водопада скатилась лишь пара капель.

   — Эй! — возмущенно крикнул Митя. — Где мой водопад!

   В ответ на его негодование в трубе загрохотало сильнее, послышался скрежет и треск — и в нос ему ударила терпкая, липкая, сладковатая вонь.

   С тихим шлепком на подоконник упал голубь. Точнее то, что было когда-то голубем. Склизкая тушка полуразложилась и от удара распалась на куски. В обрывках плоти копошились жирные опарыши. Сквозь перья пророс мох, в расколотом черепе колосилась кислица.

   Митька успел перегнуться через подоконник — и сблевал наружу, на улицу. И краем глаза успел заметить — то, что из него выходило, было зеленым. По-прежнему, даже теперь. После.

   2019

   Олег открыл глаза внезапно. Вывалившись из тяжелого муторного сна. В избе было темно. Лишь слабо мерцала лампочка в дальнем углу. Над ним вплотную нависло лицо деда.

   — Спи, — шепнуло ему лицо.

   Олег послушно закрыл глаза. Горячее дыхание обдало лоб. Он почувствовал, как зубы аккуратно скусывают росток, потом еще один, и еще, и еще.

   Когда дед закончил обгрызать траву на его лице, высосал побеги из ушей, прошелся языком по нёбу и спустился к груди, тогда Олег уснул снова.

   Проснулся он от дурманящего запаха. Пахло травой, ромашками, клевером. Над ним склонились листья, кожу щекотали колоски — все сплеталось так туго, что ему казалось, будто он лежит в коконе. Он попытался оттолкнуть этот полог, и его взгляд упал на руки — нормальные человеческие руки. Пусть с потрескавшейся и испещренной дырками кожей, но тем не менее — кожей, а не мхом и не лишайником. Он издал торжествующий сип, снова толкнул травяную завесу и встал, разрывая побеги, лопая стручки и давя бутоны.

   Все вокруг было забито травой. Его словно запихали в спичечный коробок, наполненный листьями: так в детстве он ловил гусениц, жуков и кузнечиков и, чтобы узники не голодали, набивал коробки зеленью. А потом забывал.

   Он раздвигал траву руками, рвал пальцами, давил кулаками и продвигался вперед. Когда его руки наткнулись на стену, он стал на ощупь пробираться вправо. Так он нашел дверь. Так вышел из сеней. И задохнулся от солнечного света и воздуха — ничем не пахнущего воздуха. Он бросился бежать. Вперед — не открывая глаз, не переводя дыхания.

   Потом он оглянулся. Но не увидел дедова дома. Лишь огромная копна травы — осот, кислица, ковыль, васильки, ромашки, вьюнки, подсолнух, плющ, земляника.

   И над всем — раскинув руки, закинув голову — выбеленный до снежной чистоты скелет. Трава держала его, опутав кости, пронзив суставы, накинув петлю на шею, а он лишь улыбался. Невозможно широкой, во все зубы, улыбкой.

   — Прощ-щ-щ-щ-щай, — прошелестела трава. Или с ним прощался дед?

   И мгновение спустя все путы и петли содрогнулись, сжались — и в воздух взмыла белая костная пыль.

   2018

   — Дед. — Голос внука в телефонной трубке был глуховат, но разборчив. — Дед, а ты бы не мог узнать, не продает ли кто-то у тебя козу? Тут другу в голову взбрело в фермеры податься, так что… поспрашивай, а?

   — О, лег… — В горле запершило, и дед закашлялся. — …ко. Легко, Лежик!
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1942 г., Рита

   Мне шесть лет, и я очень старая. Я не могу ходить: ноги не держат. Есть мне давно не хочется. В животе поселилась черная пустота, которая понемногу расширяется. Скоро она меня съест.

   
Целый день я сижу на матрасе в углу — самом далеком от окна. Утром мама дает мне поесть, потом закутывает меня поверх пальто в старую бабушкину шубу, а сверху — в одеяло и ковер. Мама уходит на работу и запирает меня в комнате. Раньше она запирала дверь только на один замок. С тех пор как у тети Вали из соседней комнаты украли карточки, — на два замка и на задвижку из железной полосы в мой палец толщиной. Мама закрывает ее из коридора хитро согнутой проволокой. Просовывает в специально просверленную дырочку и закрывает.

   Я сижу, смотрю, как прогорают угли в буржуйке, и жду вечерней кормежки. А еще боюсь. Боюсь, что мама не придет и я так и умру запертой в этой комнате. Боюсь камина: он раскрыл черную пасть и выжидает, когда сможет меня сожрать. Он тоже голодный, как я, как мама и тетя Валя.

   На потолке живут два дракона: черный и белый. Понемногу они растут: черный, из копоти — от камина, белый, из инея — от окна. Когда драконы встретятся — я умру, а они съедят друг друга. Потому что они тоже голодные.

   
— Рита! Риточка! Открой дверь, деточка! Я тебе конфетку дам! — хриплый шепот из-за двери.

   Это тетя Валя. Нет, это она раньше была тетя Валя. А сейчас она Волчиха. Когда-то, давным-давно, бабушка читала мне вслух из большой книги. Там было про Людмилу и Руслана, про Золотую рыбку, про кота ученого. И про то, как со своей волчихою голодной выходит на дорогу волк. Потом кота Мурзика мы съели, а бабушка умерла.

   Раньше тетя Валя варила у себя в комнате что-то такое, что пахло мясом. Недавно у нее украли карточки, и она выла по-волчьи, пока не потеряла голос.

   Это ее Бог покарал, говорила мама. А за что покарал — так и не сказала.

   — Открой дверь, Ритуля! Посмотри, какие у меня конфеты: «Мишка на Севере»! Открой!

   Табуретку давно сожгли, а без нее до задвижки не достать. Все равно дверь заперта еще на два замка: врезной и висячий. Волчиха воет в ледяном коридоре, просит открыть. Нет у нее, конечно, никаких конфет: нет и не было. Были бы — так она сама бы их съела.

   — Откро-о-о-ой! — давится, кашляет, плачет она.

   Придется терпеть, пока Волчиха не умрет. Зажать бы уши, но руки в толстых рукавах почти не сгибаются. Камин раззявил черную пасть, драконы потихоньку растут. Все голодные, все пустые внутри. Как я.

   Все у меня болит, все, каждая косточка.

   Раньше я мечтала, как выковыряю Гитлеру глаза. Вилкой. Сейчас уже не могу. В голове пусто, как в животе. Иногда я перестаю дышать и оказываюсь где-то далеко. Там тоже плохо и страшно. Там течет красная река, а в ней крутится огромное колесо. С него сыплются в реку человеческие головы, руки, ноги. Сыплются и проплывают мимо. Потом я делаю вдох и опять оказываюсь здесь, в комнате.

   2006 г., Маргоша

   Стыдно бояться, говорит бабушка. Ну что ты как маленькая, говорит мама. Но я все равно боюсь, потому что слышу это каждую ночь.

   Камин внутри черный и пустой. Сначала я просто его боялась. Черная дыра, а в трубе кто-то воет. Ветер, говорит бабушка. А потом появился голос. Откуда он взялся? Глухой, утробный голос: «Рита! Риточка! Открой дверь!» Звучит он оттуда, из черной каминной пасти. Но никто его не слышит — только я.

   Откуда камин знает, как меня зовут?

   Бабушке не пожалуешься, она строгая. Требует, чтобы я съедала все-все, до крошки. Чтобы ела с хлебом и вытирала хлебом тарелку. Потом они с мамой из-за этого ругаются.

   
Вчера я играла в трех медведей, которые из книжки. Прорезала окошки в обувной коробке, сделала избушку. Там жили медведи: конфеты «Мишка на Севере». Одному я нарисовала фломастером шапку-ушанку, это был Михайло Иванович. Второму — красный платочек, это была Настасья Петровна. Третий был Мишутка, но велосипед я ему нарисовать не успела. Бабушка увидела, схватилась за сердце. Конфеты отобрала и в вазу на столе положила. Накапала себе пахучих капель, выпила, легла на кровать, а мне велела сидеть тихо.

   Почему? Это же просто конфеты. И ничего с ними не сделалось.

   Лучше бы мы не приезжали к бабушке. Тогда бы я не увидела камина. Он черный, страшный, пахнет старой гарью и бедой. Я знаю, нюхала. Еще до того, как появился голос.

   Бабушка спит на кровати, мама на диванчике — софа называется. А мне ставят раскладушку у самой пасти камина. Лежу, боюсь: вдруг он меня сожрет? Стоит глаза закрыть, так и обдает страхом. Потом я все равно засыпаю, конечно. А днем хожу сонная как осенняя муха. Так бабушка говорит.

   Мама целый день где-то бегает. Возвращается усталая, сердитая. Сказала ей, что боюсь камина, а она говорит: чтобы я этого больше не слышала, понятно?

   Понятно, конечно. Чего же тут не понять. Боюсь себе дальше.

   1942 г., Рита

   Когда я еще ходила, то целыми днями искала в комнате клад. Все казалось, что где-то спрятана, завалялась забытая еда. Будто на камине лежит коробка, а в ней чего только нет: баранки, печенье, конфеты. Подтащила табуретку, залезла на нее, встала на цыпочки: не достаю. Подложила книгу, ту самую, где про Лукоморье и кота ученого. Обшарила всю каминную доску, а там ничего. Только старые бронзовые часы с орлом.

   Потом табуретку сожгли. И книжку тоже. И позолоченные рамы от картин. Они шипели в огне — наверное, гореть не хотели. Пламя от них было сине-зеленое, как хвост у павлина в зоопарке. Картины тоже сожгли.

   Потом съели мою куклу Лилю. То есть она еще бабушкина, мамина. Была. Мама вспорола ей живот ножом-пилой. Там были отруби, полный стакан отрубей. Я ревела весь день, а потом мама сварила из отрубей кашу и мы ее ели. Целую неделю.

   Волчиха больше не воет, только скребет по двери. Наверно, кончается. Это мама так говорила про бабушку, когда та умирала. Вот умрет Волчиха, и я останусь совсем одна в квартире, пока мама не придет.

   Между косяком и дверью просовывается лезвие — длинный кухонный нож. Слепо шарит вверх-вниз: Волчиха пытается найти и откинуть крючок. Странная она: разве не видит, что дверь снаружи заперта на висячий замок? Про задвижку она не знает. А крючок мама давно сняла.

   В коридоре что-то тяжело падает. Нож так и остается торчать из щели.

   Теперь в квартире одни мертвецы. Ну еще и я. И драконы.

   2006 г., Маргоша

   Я уронила недоеденный хлеб на пол. Бабушка меня отругала и поставила в угол — как раз у камина. Сама стоит рядом и говорит, говорит, говорит…

   — Мы каждую корочку берегли! Такой кусок мог человека спасти, а ты хлебом разбрасываешься! Моя мама в жизни крошки хлеба не выбросила!

   Стою, боюсь. Бабушку слышу, но не слушаю. Тот, другой голос умолк — почему? Я его боялась, но успела к нему привыкнуть. Куда он делся?

   — Постой, подумай о своем поведении!

   Бабушка фыркает и уходит на кухню. А я остаюсь стоять носом в угол, между камином и стеной.

   1942 г., Рита

   Драконьи морды почти соприкоснулись. Значит, я скоро умру. Но мне почти нестрашно, только тоскливо.

   Пытаюсь вспомнить что-нибудь хорошее. Не получается. Раньше мама была совсем другой: доброй, веселой, красивой. И молодой. А сейчас она похожа на Бабу-ягу. И на Волчиху тоже. Все они на одно лицо: старые, худые, грязные, в морщинах. И в этих морщинах — копоть.

   Раньше они с папой говорили между собой особенными голосами. Услышишь — сразу станет тепло и щекотно между лопатками, хочется смеяться. А сейчас мама часто плачет и проклинает папу. Ругает его страшными словами за то, что написал в письме, чтобы мы не уезжали, остались в городе. Его никогда не сдадут, писал папа. И себя она тоже проклинает — за то, что его послушалась.

   Была бы жива бабушка, так отшлепала бы маму по губам — как меня, когда я приносила с улицы плохие слова. Но бабушки нет.

   Папа где-то далеко. «В окопах», сказала мама. Бабушка говорила, что окоп — это такая яма в земле.

   Все в земле: бабушка, Нинка, Люська, Женька, Витька. И папа тоже.

   Наверно, я всегда, всю жизнь сидела здесь, в промерзшей комнате. А все, что было раньше, просто приснилось. Или я это все придумала.

   «Фантазерка ты моя!» — говорила бабушка.

   Однажды в воскресенье мы пошли гулять. Мама надела крепдешиновое платье и надушилась. Папины белые парусиновые туфли я начистила зубным порошком. Прическа у него тогда была «под политику» — это когда волосы назад зачесывают. И тенниска со шнуровкой, в черную и зеленую полоску. А мне бабушка сшила голубое платье в мелких белых ромашках. Много-много их, целое поле. Бабушка сказала, что это маргаритки. Меня ведь по-настоящему, по-взрослому Маргаритой зовут.

   Мне тогда купили воздушный шарик — голубой, как платье. И еще мороженое. Папа с мамой шли под руку, разговаривали, смеялись. Бабушка ждала нас дома к чаю, а на столе стояла вазочка с конфетами. Самые вкусные — «Стратосфера». Самые любимые — ириски «Кис-кис», их можно долго сосать, и они все никак не кончаются. А самые красивые фантики у «Царицы ночи». Мы все собирали фантики. Нинка хвасталась, что у нее таких целых три. Я хотела один выменять, но Нинка соглашалась меняться только на «Южную ночь» или «Журавлика».

   Куда это все делось? Не могло же оно исчезнуть.

   Значит, ничего этого и не было. Я все придумала, чтобы не так страшно было сидеть и ждать. Все-все: и мамино крепдешиновое платье, и конфеты, и фантики. А на самом деле есть только промерзшая квартира и мертвецы.

   Сижу, смотрю на драконов. На облачко, которым становится мое дыхание. На черную пасть камина.

   Мне уже не страшно.

   2006 г., Маргоша

   Стою носом в угол, ковыряю обои. Они зеленые, с белым узором. Под ними другие, с васильками. Потом полосатые. А дальше газеты. Пожелтевшие старые газеты. Отдираю еще немного и читаю: «…ных боев наши войска оставили город Лугу…»

   Камин раззявил черную пасть, вот-вот меня сожрет. Хоть бы скорее бабушка пришла.

   Я давно поняла: когда тебе плохо, надо что-нибудь съесть — например, конфету. Сразу полегчает. Пусть ненадолго, но потом может случиться что-то хорошее. Мама придет, дождь закончится, девчонки гулять позовут. Это главное — продержаться.

   На цыпочках прокрадываюсь к столу: там ваза с конфетами. Запихиваю в рот ириску — и скорей обратно в угол. Если бабушка застукает, опять раскричится про то, какая я непослушная, сладу со мной нет. А маму попрекнет, что меня воспитать не сумела. Поругаются, перестанут друг с другом разговаривать, а мама потом скажет: «Это все из-за тебя!»

   Голос из темноты умолк. Только понятно, что кому-то очень плохо. И страшно — как мне, только гораздо хуже. Из камина словно сквозняком тянет: бедой, холодом, чем-то таким ужасным, что и названия не подобрать.

   Кто там? Как ему помочь?

   Прислушиваюсь: не идет ли бабушка? Нет, все тихо.

   До стола три шага. Лишь бы половица не скрипнула. Запускаю руку в вазу, хватаю конфеты: ириску и пару «Мишек». Теперь на цыпочках обратно…

   В камине стоит темнота: густая, как черничный кисель. От страха сводит живот, а во рту делается сухо. Вдруг камин откусит мне руку? Или засосет в себя: раз — и нету?

   Сую конфеты туда, в черный зев и шмыгаю обратно в угол.

   
Фу-у-ух… Успела.

   1942 г., Рита

   Драконьи морды тянутся друг к другу. Из пасти черного дракона торчат длинные клыки. Вот-вот он вгрызется в шею белого. Они сожрут друг друга, а я умру.

   Шапка у меня надвинута низко на лоб: так теплее. Сверху мама повязала пуховую шаль — старую, бабушкину. Из-под нее плохо видно.

   «Мои глазки» — так меня называла бабушка, когда просила вдеть нитку в иголку… Вот что там такое яркое в камине? Вроде голубое… Откуда оно взялось?

   Сдвигаю шаль повыше, прищуриваюсь.

   Наверно, мне это мерещится. Этого не может быть.

   Там конфеты. «Мишка на Севере».

   Страшно вылезать из-под ковра. Тут хоть немного теплее. Но я загадала: если в камине и вправду конфеты, значит, все было на самом деле: и голубой воздушный шарик, и веселая, красивая мама, и вся прежняя жизнь.

   Собираюсь с духом, вылезаю из-под ковра и сваливаюсь на паркет как мешок. Сразу начинаю замерзать. Хочется обратно, под ковер, под бабушкину шубу: она еще пахнет духами, если принюхаться хорошенько. Закрыть глаза, сидеть и воображать, что бабушка жива, а папа скоро придет с работы. Вот только посидишь так подольше — и оказываешься на берегу красной реки, а возвращаться оттуда все труднее и труднее.

   
Идти я не могу. Надо ползти.

   Ползу. Тяжелые ноги тащатся сзади как чужие. До камина далеко. Драконы смотрят сверху, замораживают взглядами. Пол ледяной. Может быть, вернуться?

   Нет. Тогда окажется, что всей прежней жизни не было.

   
Ползу дальше. Считаю паркетины. Здесь их мама еще не выломала: с ними теплее. А там, где их нет, пол зарос инеем. Десять паркетин — и передышка. Еще десять — и еще передышка. Я умная, я до ста умею считать. И буквы все знаю: бабушка научила. Я умная, я смелая, я сильная, я доползу!

   Доползла.

   Это правда конфеты. «Мишка на Севере», целых две штуки. И ириска «Кис-кис».

   Руки сами хватают «Мишку», разворачивают, суют в рот. По языку разливается сладость, от запаха шоколада перехватывает дыхание, выступают слезы. Конфета проваливается куда-то внутрь меня, в черную пустоту, и этой пустоты делается меньше. Там, внутри, словно огонек загорелся.

   
Вдруг меня словно кипятком обдает: была конфета — и нету, только фантик остался! А мама как же? От стыда уши загораются. И тут я чувствую, что начинаю замерзать. А ведь мне еще обратно ползти!

   Если не съем еще чего-нибудь, то не доползу. Я это внутри себя чувствую, той самой черной пустотой.

   Разворачиваю ириску, сую ее в рот. Фантики складываю вчетверо, сую их во внутренний карман пальто: бабушка сделала, чтобы варежки класть. Последнюю конфету «Мишка на Севере» — туда же. Из кармана они уже никуда не денутся, он на пуговицу застегивается. А фантики потом можно будет лизать и обнюхивать. Теперь у меня опять коллекция фантиков есть — как раньше, до войны.

   
Ползу. Ириска за щекой тает потихоньку. Так ползти куда легче. Я даже паркетины считать забыла.

   Вот и доползла. Хоть и не с первого раза, но влезла на матрас. Кое-как укрылась ковром и бабушкиной шубой. Проверяю: «Мишка» и фантики на месте, в нагрудном кармане. Смотрю на потолок, а драконы там как были, так и есть, ни на волосок друг к другу не приблизились! Показываю им фигу и говорю тихонько:

   — А вот это видели?

   Увидела бы меня сейчас бабушка — поставила бы в угол.

   
Хочу достать фантики: рассмотреть хорошенько и обнюхать, но не получается. Я засыпаю, проваливаюсь в сон. Но там нет ни красной реки, ни колеса — только тот магазин, куда мы с мамой ходили за конфетами. И пахнет в нем шоколадом.

   Просыпаюсь от стука. Нож в щели ерзает туда-сюда. Но испугаться я не успеваю: нож исчезает. В коридоре тащат, потом роняют что-то тяжелое. В дырочку просовывается проволока, слепо крутится, потом подцепляет задвижку. Дверь открывается. Входит мама, быстро-быстро. И сразу бросается ко мне, ощупывает мое лицо. Потом разворачивается, уходит и возвращается с венским стулом. У Волчихи были такие стулья — давно, еще когда она была тетей Валей и угощала меня оладушками. До войны, в общем.

   Мама выбивает сиденье у стула топором, разламывает стул, затапливает буржуйку. Потом садится на матрас рядом со мной, прижимает меня к себе и раскачивается из стороны в сторону. Раскачивается и бормочет: «Живая, живая…»

   
Я не успеваю сказать маме про конфеты. Кто-то идет по коридору, шаги тяжелые. Неужели Волчиха ожила? Мама встает и хватает топор.

   В дверь стучат. И кто-то спрашивает хрипло:

   — Гаранины здесь живут?

   — Здесь! — отвечает мама, поудобнее перехватывает топор и подходит к двери.

   — Вам посылка. Я от капитана Гаранина.

   Мама открывает дверь. На пороге стоит кто-то невысокий, худой, в грязном ватнике.

   — Это вы Лидия Ивановна Гаранина?

   — Я. — Голос у мамы дрожит.

   — Вам посылка. И письмо. Вот.

   Он протягивает маме что-то, а что — мне толком не видно из-под платка.

   Мама читает вслух: «Милая Лида…» — и начинает плакать.

   2006 г., Маргоша

   Стою в углу. Обои больше не ковыряю: если бабушка увидит отодранный клок, я из угла вообще не выйду. Так и буду здесь стоять, пока не состарюсь и не умру.

   Так что клок обоев я кое-как обратно пристроила. Потом попробую приклеить.

   Входит бабушка. Смотрит на меня так, будто насквозь видит. И вдруг говорит:

   — Ладно, хватит. Вылезай, а то корни там пустишь. Давай мириться.

   Ушам своим не верю. А бабушка протягивает мне согнутый мизинец, словно она и не бабушка вовсе, а такая же девчонка, как и я.

   — Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, — говорим мы хором и расцепляем мизинцы.

   — Ты не дуйся, — тихо говорит бабушка. — Нервы у меня ни к черту. Жизнь у меня была… всякая была, в общем. Вот и срываюсь по мелочам. Хочешь, в зоопарк сходим?

   От счастья я и сказать ничего не могу. Только киваю.

   1942 г., Рита

   Какой счастливый день сегодня! Папа жив, жив, жив! Посылку прислал: две пачки печенья и сухарей полкило. Мама с лейтенантом Скворцовым нарубили стульев, растопили буржуйку жарко-жарко. Мы пьем кипяток с сухарями, и Скворцов тоже его пьет. Когда он собирается уходить, то сует мне кусок сахару и гладит меня по голове. А потом, уже у двери, говорит маме: «Машина послезавтра пойдет обратно…» и что-то еще, но я не слушаю. Я обнюхиваю и облизываю сахар. Кусок маленький и пахнет табаком, но это настоящий сахар, как раньше, до войны.

   Мама провожает Скворцова до лестничной площадки, светит ему коптилкой. Возвращается, садится ко мне на матрас и обнимает меня крепко-крепко.

   — Мы уедем, Риточка! Уедем! Лишь бы все получилось…

   До чего же трудно просовывать руку в карман. Но я все-таки вытаскиваю оттуда «Мишку».

   — Мам, смотри…

   Протягиваю маме конфету и кусок сахара. Хоть я его и облизала, но там еще много осталось.

   Мама всплескивает руками:

   — Это тебе Скворцов дал? Да?

   Киваю. Это же не то что соврать: я просто молчу. И про те конфеты, которые съела, тоже молчу. А то просто умру от стыда.

   Мама опять меня обнимает. И я ее тоже.

   2016 г., Маргоша

   Бабушкин комод я стала разбирать только через месяц после похорон, раньше просто руки не поднимались. Это было все равно что могилу разрыть. А потом решила: сколько можно! И отперла комод маленьким ажурным ключом. Он всегда лежал на каминной полке, под старыми бронзовыми часами с орлом. Как же я боялась камина, когда была маленькая!

   В комоде не оказалось обычного старушечьего хлама: лоскутков, пуговиц, баночек с засохшими кремами, старых лекарств. Только духи, пара флаконов. Жестяная коробка из-под чая, в ней пачка фронтовых писем прадеда и его ордена. И еще резная шкатулка, а там пожелтевший конверт.

   В конверте несколько фотографий. Вот бабушка совсем маленькая, в платье с ромашками. Вот она уже школьница. Худая, одни глаза. На обороте фотографии надпись химическим карандашом: «Маргарита Гаранина, 1945».

   Словно слышу ее голос: «Мама раскрошила сахар молотком, мелко-мелко. Раньше сахар кололи щипчиками, но мы их на хлеб променяли, они серебряные были. А конфету мама нарезала ножом на тонюсенькие ломтики. Я не помню, как мы ехали, только помню, как меня в кузове прятали под брезент. А мама мне всю дорогу совала в рот этот сахар по крошке или по одному ломтику конфеты. Нужно было их держать под языком, как валидол, пока не растворится. И себе тоже клала их под язык, конечно. Без них бы мы не доехали, точно. Замерзли бы».

   Под фотографиями фантики от конфет: один от ириски «Кис-кис» и два от «Мишки на Севере».

   На одном фантике белому медведю фломастером пририсован красный платочек.
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    Александр Матюхин

    Рутина
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Рутина убивает часто.

   Двенадцать процентов самоубийств происходит из-за того, что людям стало скучно жить.

   Десять процентов семейных пар разводятся из-за обыденности (пассивная смерть из-за клинической депрессии, каково?).

   Четыре процента людей, совершивших убийство, делают это, чтобы разнообразить свою жизнь.

   То есть кто-то берет молоток и забивает до смерти случайного прохожего просто потому, что ему надоело из года в год вставать по будильнику, ходить на работу, обедать в одной и той же столовой, каждый день слушать своего начальника и засыпать сразу после быстрого перепихона.

   Когда у меня на работе внезапно исчезает сотрудник, я представляю, что он решил вырваться из липких переплетений рутины. Может быть, он снял двух проституток где-нибудь на проспекте Просвещения, наглотался таблеток, запил их виски с колой, трахался до потери сознания и умер от сердечного приступа на балконе, когда его обнаженное и вспотевшее тело нежно ласкали лучи восходящего солнца. Смерть — лучшее средство от рутины.

   На самом деле в большинстве случаев сотрудники просто увольняются, болеют, берут отпуск или выходные. Ничего интересного не происходит. Я веду конспекты их жизней, поэтому знаю наверняка.

   
Люди придумывают себе хобби, чтобы не сойти с ума от рутины. Кто-то собирает марки, кто-то учится рисовать или вязать морские узлы. Я знавал одного человека, который облизывал внутренние стороны фантиков от конфет и подробно записывал вкусовые ощущения. Отличный способ вырваться из серости будней. Хобби — это что-то вроде спасательного жилета под креслом в самолете. У всех есть, но не у всех хватает ума вытащить его, вцепиться зубами в клапан, потянуть, наполнить воздухом и спастись. Многие гибнут просто потому, что не догадались заглянуть под кресло.

   Первое мое хобби — наблюдать за людьми, которых засасывает рутина. Они приходят на работу, заспанные или бодрые, с наушниками или уткнувшись в газету, со стаканчиком кофе в руках или меланхолично поедающие банан — похожие на серые тени, заполняющие пространство офиса с наступлением рассвета. Я среди них. Будто мы сбегаем от солнца, прячемся за столами, мониторами, ноутбуками, за пыльными шкафами с папками, в переговорке или крохотной столовой. Будто если мы выйдем на улицу, солнце растворит нас, сотрет с лица земли.

   Ритуал неизменен. Я знаю, кто опоздает, а кто придет раньше всех, кто начнет рассказывать о своей собаке, а кто будет смотреть в телефон. И, конечно же, я вижу рутину.

   Рутина похожа на жвачку, растаявшую на солнце. Это вязкие пятна, застревающие в волосах, облепившие лицо, плечи, ладони, уши, глаза. Чем больше человек погрязает в рутине, тем больше на нем жвачки. Эти люди мне интереснее остальных.

   День изо дня я наблюдаю, как эта масса поглощает человека, сжирает его заживо, превращает в вязкий комок однообразных действий. Рутина высасывает мечты, желания, эмоции, мысли. Обгладывает до косточек, оставляет лишь скелет базовых инстинктов. В какой-то момент человека уже не спасти. Я пишу в записной книжке: «Этот экземпляр сломался, несите другой».

   Два года назад у нас работала Сонечка. Ей было двадцать восемь, она дважды расставалась, а потом сходилась с парнем, который ее бил. Сонечка по утрам размещала в социальных сетях выписки из гороскопа. Потом выгуливала собаку, готовила парню завтрак, ехала в метро, читала по дороге «Мастера и Маргариту», затем заваривала себе зеленый чай с мятой, открывала рабочий ноутбук и до обеда разбирала и проверяла договоры. Обедала Сонечка с главным бухгалтером — полчаса в кафешке на первом этаже здания: здоровая пища, овощные салаты без майонеза, ничего мучного — возвращалась за рабочий стол и снова проверяла договоры. После работы она выходила на улицу и ждала парня, который забирал ее на машине. Если парень не успевал, Сонечка бежала к метро, снова читала книгу, добиралась до дома, выгуливала собаку, готовила ужин, занималась с парнем любовью и ложилась спать.

   Рутина сожрала ее за два месяца. Я до сих пор думаю, что Сонечку можно было спасти.

   Тогда еще я просто наблюдал и вел статистику. Тогда у меня не было второго хобби.

   Сонечка превратилась в вязкий кокон за неделю до Нового года. На корпоративной вечеринке она была уже безжизненной пустышкой, улыбающейся по сигналу, с нелепым набором мыслей и инстинктов.

   Напротив имени Сонечки я написал: «Надо было избавиться от парня».

   
Каждый день я иду на работу новым маршрутом. Никогда не пью кофе в одно и то же время. Готовлю разные завтраки. В течение дня составляю список дел так, чтобы они отличались от тех дел, которые были вчера или на минувшей неделе. Если в среду я плавал в бассейне, то в пятницу отправлюсь в боулинг. Если в понедельник покупал картофель, то в четверг забегу в кафе, чтобы поужинать там.

   И еще пью таблетки от депрессии. Это был наш ритуал с Маринкой. День за днем, много лет подряд. Они нужны мне, чтобы окончательно не сойти с ума. Особенно когда я захожу в спальню.

   
Полгода назад я решил спасти первого человека, то есть сделать шаг по освобождению мира от рутины.

   Выбрал Олю с ресепшена. Она в чем-то походила на Сонечку.

   Оля отчаянно хотела влюбиться, а потому вечерами ходила в ночные клубы, напивалась до чертиков, просыпалась в чужих постелях и целый день на работе жаловалась на мигрень. У нее была своя рутина, с запахами дамских сигарет, дорогого алкоголя и мужского пота. Ее рутина походила на сперму — белая с желтоватым отливом, тягучая и клейкая. Оля представлялась мне дешевой проституткой, которую рано или поздно найдут с перерезанным горлом на помойке. Вряд ли бы она выжила, если бы однажды я не пригласил ее вечером в кино.

   Мы провели отличный вечер, я намекнул, что можно будет выпить вина и поболтать о жизни в уютной обстановке. Офисные интрижки заводили Олю — она любила о них сплетничать.

   Мы переспали с веселой курьезностью и задором, а потом Оля прижималась ко мне под душем и спрашивала, что я буду делать с женой и дочерью, неужели у меня так все плохо в браке? Пришлось врать, чтобы оставить каплю надежды.

   С Олей я встречался три недели, а потом показал ей таблетки от депрессии и скотч, с помощью которого хотел спасти ее от рутины.

   Согласно статистике, почти шестьдесят процентов людей в корне меняют свою жизнь после какого-нибудь сильного душевного потрясения. Я рассчитывал, что Оля поступит правильно — ради ее же блага.

   Она рычала мне в лицо, что я мудак. Она рыдала. Ее слезы смывали остатки рутины. Оля сбежала, грозясь вызвать полицию, если еще хоть раз я проделаю что-то подобное.

   Я не послушался. Иначе — как спасти?

   
Олю я обсуждал с Глебом — нашим логистом — которого тоже решил спасти.

   Он был белым пятном в скучной жизни офиса. Глеб ни с кем не общался и не дружил. Работал от звонка до звонка, не поднимая головы и не отвлекаясь. Вне офиса он, кажется, просто бездельничал. Глеба не интересовали кинотеатры и клубы, проспекты и музеи, антикафе и тусовки. Он не читал книг, не слушал музыку, не играл в игры. У него не было аккаунтов в социальных сетях, он не переписывался ни с кем в мессенджерах, не сплетничал с коллегами, не встречался с девушками.

   Мне пришлось напрячься, чтобы выявить его интересы. Глеб был скучным типом. Такие люди наполняют города до краев, от них веет безнадежностью и однообразностью, из-за них города считают депрессивными местами, где трудно дышать и наслаждаться жизнью.

   Про Глеба я написал в блокноте: «Почти безнадежен». И тем не менее решил помочь. У каждого человека должен быть шанс, верно?

   В конце концов я нашел ниточку в его скучном полотне жизни: Глеб часто заходил на сайты с кулинарными рецептами. Особенно любил леденцы, карамели, шоколад.

   Поэтому я пригласил Глеба в ресторан, где повара предлагают желающим приготовить то или иное блюдо. Позже он признался, что даже не думал, что в городе можно найти подобные развлечения. Видели бы вы, с каким упоением он проделывал фокусы со жженым сахаром и глазурью.

   — Для этого всегда есть друзья, — улыбался я.

   — Дети будут в восторге! — отвечал Глеб.

   Мы встречались раз в неделю, готовили сладости, съедали их, трепались о работе, разгружали мозг. Рутина ссыпалась с его кожи мертвенно-бледным порошком. Глеб быстро научился делать леденцы на палочках, и я в шутку советовал ему открыть свой бизнес.

   Битву с рутиной я выиграл, но для окончательной победы нужна была самая малость: придумать развлечение поопаснее.

   
В самом первом блокноте самая первая запись посвящена моей жене.

   Если бы десять лет назад мне сказали, что любимая женщина, ненаглядная Маринка, вечно улыбающаяся, активная, любящая прогулки, превратится в один миг в безжизненный сгусток рутины, я бы не поверил. Рутине неоткуда было взяться. Мы были счастливы: мотались на велосипедах по городу, посещали бесконечные мероприятия, смотрели ночи напролет фильмы в кинотеатрах… никогда не сидели на месте.

   Всего три процента населения в больших городах способны искренне радоваться жизни. Долгое время я относил себя к этим процентам. Жаль, что не заметил рутину вовремя.

   Первая причина: Марине стал надоедать активный отдых. В какой-то момент она променяла путешествия за город на уютные посиделки в кафе. Затем стала чатиться с подругами не выходя из дома. Уют обыденности понравился ей больше, чем веселая неопределенность. Она выдохлась.

   Вторая причина: ребенок.

   Наша дочь, как и все дети на планете, не цветок жизни. Она паразит, который сжирает здоровье родителей, их свободное время, будни. Она заставляет оказаться в тесной квартирке один на один с миллионом проблем, а еще со стрессом, скукой, отчаянием и, конечно, рутиной.

   О, от рутины не избавиться, когда есть дети.

   Мы не знали этого, потому что думали, что рождение ребенка — радость. Нужно иметь детей, разве не так? Они — это еще один кирпичик в отношениях, опора при создании крепкой ячейки общества.

   Чушь.

   Я люблю дочь, но ее появление распахнуло дверь для рутины. Помню тот день, когда внес укутанный в одеяльце комочек через порог квартиры. Маринка зашла следом. А за нами — тогда невидимые, липкие, словно расплавленная жвачка, жгутики рутины. Она просочилась в нашу жизнь стремительно: вместе с часовыми прогулками, вечерней стиркой белья, глажкой пеленок, с монотонными песенками, многочасовыми укачиваниями и убаюкиваниями, с обрывками сна и неожиданно однотипными действиями, которые требуется совершать раз за разом изо дня в день, каждый месяц, год или даже вечность.

   Мы ложились спать в тот момент, когда дочь закрывала глаза — чтобы сэкономить драгоценные минуты отдыха. Выходили на прогулки только с коляской, по выведанному тихому маршруту. Занимались сексом быстро и безэмоционально, лишь бы удовлетворить потребность. Марина перестала выходить в кафешки и общаться с подругами, у которых не было детей. Бо`льшую часть времени она проводила между кухней и комнатой, между кормлениями и готовкой, между сном и реальностью.

   Тогда же в нашей жизни появились таблетки от депрессии. Их посоветовал Маринке знакомый врач, без рецепта, просто для того, чтобы лучше спалось, а мир стал выглядеть иначе.

   Однажды я вернулся домой, когда дочь уже спала. В квартире было непривычно тихо. Маринка сидела на полу на кухне, прислонившись спиной к холодильнику. Она как будто дремала. Рот ее был приоткрыт, голова чуть склонена набок. Рядом валялся пузырек из-под таблеток.

   Я осторожно сел рядом, не понимая, что происходит. Прислушался к ровному дыханию жены. Она сказала не меняя позы (да и выражение лица ничуть не изменилось):

   — Рутина вокруг нас. Видишь?

   — Что?

   — Рутина. Она у нас в доме. Такая вязкая плотная штука. Везде тут. Свисает с люстры, со стульев и с подоконника. Весь диван в ней, видишь? И у меня на ногах.

   Я моргнул — и увидел. Будто прозрел от Маринкиных слов, хотя дело, наверное, было в таблетках.

   Рутина плотно путала ее обнаженные лодыжки. Паутина липких нитей расплелась по полу, соткала узоры на окнах и на обоях. В тот момент что-то внутри моей головы щелкнуло.

   — Надо избавиться! — Я бросился к кухонному шкафу, достал спичечный коробок, салфетки.

   Спички ломались в дрожащих пальцах. Салфетки не хотели загораться. А когда загорелись — огонь ничего не смог сделать с рутиной. Он чах и умирал.

   — Что это вообще за дикость? Так не бывает!

   Перед глазами темнело от волнения и страха.

   — Бывает, — ответила Марина спокойно. — Я давно ее вижу. Когда-нибудь она превратит нас в коконы. Будем смотреть на мир сквозь белую плотную пелену. Ни на что не реагировать. Перестанем радоваться, чего-то хотеть. Превратимся в обывателей. Как большинство вокруг. Тоже, в принципе, неплохо.

   Это ее нелепое слово — «обыватели» — рассмешило меня.

   — У нас галлюцинации от усталости. Давай умотаем на пару недель в отпуск, а? Отдохнем, и больше не будет видеться всякое. Завезем Веронику к бабушке, она давно просила. Сделаем крюк, ну и что? Развеемся.

   Куда бы я ни посмотрел, рутина была повсюду.

   Марина грустно покачала головой и продолжила:

   — Мы не победим рутину. Если она поселилась в квартире, уже точно не победим.

   Я сопротивлялся несколько дней: рылся в Интернете, переписывался с невидимыми оппонентами на бесконечных форумах и чатах. Нашел только детские страшилки и крипипасты, от которых не было толку. Спасительного рецепта, как избавиться от рутины, не существовало. Разве что один совет врезался в память: постарайся не повторяться и разнообразь, черт возьми, свою жизнь!

   — Нам нужно разнообразить жизнь! — пересказывал я Маринке. — Мы или сойдем с ума, или победим.

   Маринка тихонько смеялась.

   «Гугл» выдает три миллиона статей, содержащих слово «рутина», но ни в одной из них ничего не сказано про смерть.

   
Через две недели Марина свесилась с балкона, провисела так пару минут и сорвалась. Мы жили на третьем этаже. Марина упала в кусты, росшие под окнами, но вывалилась из них и ударилась головой об ограду, получив сотрясение и рваную рану на шее. После звонка врачей я мчался в больницу, думая лишь о том, что это рутина вышвырнула Марину из окна. Злился, представлял всякое.

   Жена лежала на больничной койке и пила сок. Она была необычайно весела.

   — Я нашла способ! — пробормотала Маринка. — Смотри, Петь, я чистая с головы до ног!

   Действительно, вязкие локоны будто стряхнули с нее, не оставив следов.

   — Это все страх, адреналин, — сказала Маринка. — Ты же говорил про разнообразие! Я поняла. Рутина любит людей, которые смирились с жизнью и плывут по течению, да? Она пользуется тем, что большинство людей не испытывают резких эмоций. Не влюбляются, ничем не интересуются, не путешествуют в поисках ярких впечатлений. Понимаешь, к чему я клоню? Рутина — это падальщик. Ее жертвы и так уже почти эмоционально мертвы. И вот я решила провести эксперимент. Встряхнула себя эмоционально. Поставила перед страхом смерти.

   — Чуть не убилась!

   — Верно. Случайность. Не удержалась. Я хотела всего лишь напугать саму себя. До безумия, понимаешь? Чтобы почувствовать такой дикий, животный страх, чтобы рутина слетела с меня, как стервятники слетают с внезапно ожившего животного.

   — А такое бывает? Мне кажется, это что-то еще более безумное, чем рутина.

   — Но ведь помогает! — Она снова показала чистые ноги. — Мы снова будем жить, Петь! Жить, как раньше!

   
Следующая запись в блокноте: проснулся ночью и обнаружил, как липкие щупальца медленно поднимаются по моим лодыжкам. Захотелось немедленно вскочить, стряхнуть, совершить что-то эдакое, что уничтожит рутину.

   Конечно, к тому времени мы с Мариной поняли, что рутина не исчезает надолго. Ее можно было лишь отогнать на время, как голодную дворнягу.

   Я осторожно поднялся с постели и вышел на кухню. Вялая мысль зародилась в голове. Взял кухонный нож, положил левую руку на деревянную доску, растопырив пальцы. Несколько лет назад Марина выжгла на доске персонажа из мультфильма — «ВАЛЛ-И». Вот уж кто погряз в рутине — так это человекоподобный робот, собирающий мусор. Не позавидуешь.

   Затем я начал проделывать фокус с ножом — переставлял лезвие между большим и указательным пальцами, между указательным и средним, между средним и безымянным и так далее, возвращаясь, раз за разом ускоряя движения. Лезвие ножа оставляло в доске мелкие дырочки. Внутри меня что-то напряглось.

   Тут-тук-тук, и далее — тук-тук-тук-тук-тук.

   Отрешенная мысль: одно неверное движение — и могу лишиться пальца.

   Я отвлекся на долю секунды, бросив взгляд на ноги. Рутина осыпалась высохшими хлопьями и исчезала, едва коснувшись пола. Нож бесшумно распорол кожу на мизинце. Лезвие соскочило, срезало еще и ноготь, разбрызгивая темную кровь по лицу грустного ВАЛЛ-И.

   Я выпил таблетки от депрессии. Три штуки, разом. Закрыл глаза, облокотившись о стол. Чувствовал, как бешено пульсирует порез на пальце. Все будет хорошо, не так ли? Хотелось в это верить.

   
Запись в дневнике: «Наблюдение номер двенадцать. Мы должны бояться чего-то неожиданного. Один и тот же фокус не срабатывает. Проблема в том, что, играя с ножом еще раз, я буду ЗНАТЬ, какие эмоции испытаю. Даже новый порезанный палец не спасает ситуацию. Рутина в таком случае не исчезает».

   
Мы экспериментировали со страхом три с половиной года. Как только рутина появлялась в нашей жизни — уничтожали ее.

   Способы: перебегать оживленную трассу; нестись на велосипеде с горки; прыгать с мостов в реки; глотать острые предметы; дышать газом; ввязаться в драку с неадекватными пьянчугами; резать себя; воровать что-то и убегать; прыгать в лифте; совать конечности в огонь, играть в русскую рулетку с помощью травмата.

   Мы выдумали много чепухи разной степени дебильности. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что целыми днями ищу в Интернете способы нанести себе увечья или подвергнуть жизнь опасности. В моем блокноте сорок две страницы из ста были посвящены описанию способов вызвать страх.

   Я не был адреналиновым наркоманом, а Марина не хотела, для примера, спускаться вниз головой в вонючую дыру открытого канализационного люка. Нам просто это было необходимо, чтобы выжить, понимаете? Иначе никак.

   Сидя в офисе с девяти утра до шести вечера, я крутил в голове одну и ту же мысль: как с этим жить дальше? Почему мы видим рутину, а остальные нет? Что это — семейный психоз или уникальность? Сможем ли мы отбиться?

   Может быть, так и начинается апокалипсис? Когда другие заметят его, будет слишком поздно?

   А потом Маринка умерла.

   Наша пятилетняя Вероника сидела на кухне, кушала блины и смотрела мультфильмы, а Маринка лежала в ванной комнате с разъеденными химией внутренностями. Спасаясь от рутины, она запила таблетки жидкостью для очистки труб. Не знаю, какую дозу она выбрала, хотела ли просто испугать саму себя или специально ушла из жизни, чтобы больше не участвовать в этой игре. Я стоял на пороге ванной комнаты, разглядывал скрюченное тело и думал о том, что вокруг Маринки нет больше рутины. Липкие разводы ползли по стене, свисали с потолка и со стиральной машины, но на теле мертвой жены не было ничего.

   Почему-то я решил, что Маринка победила окончательно и бесповоротно. Она успокоилась, ей больше не придется выдумывать сто и один способ, как победить рутину при помощи страха. Ее психоз завершился.

   Я обмыл тело, завернул в стрейч-пленку и перенес в спальню. Уложил на кровать, лег, поглаживая мертвое Маринкино лицо.

   Ее больше не было, но осталась Вероника. Теперь только мы с дочерью — рыцари подступающего апокалипсиса.

   
Квартира постепенно зарастала вязкими отростками, опутывала мебель, закрывала окна. С миром вокруг было не лучше: я видел рутину повсюду: на людях, в транспорте, в метро, в офисе, в магазинах и автомобилях, в чужих квартирах. Но моя мертвая Маринка, аккуратно завернутая в пленку, спрятанная на балконе среди рабочего хлама, оставалась чиста. Смерть — идеальный помощник в борьбе с рутиной.

   Примерно в это время я решил спасти мир.

   
— Только так можно увидеть рутину, — говорил я, предлагая Глебу зеленые круглые таблетки. — Поверь, я принимаю их уже четвертый год. Без них не выжить. Одна таблетка в день. Нужно, чтобы ты увидел рутину. Она повсюду. Если мы не спасем людей, то никто не спасет.

   Я обещал, что не буду настаивать, если он не увидит рутину. Обещал отстать навсегда. Глеб выпил одну сразу, а вторую в тот день, когда пришел ко мне в гости. Это был волнительный момент, переломный. Я знал, что рано или поздно кто-то станет моим помощником. Верил в Глеба.

   Ощущал себя Морфеусом — в сущности, им и был. Я показал ему Тринити.

   Мы стояли в спальне, которая плотно заросла вязкой и липкой паутиной рутины. В центре на кровати лежало тело Маринки. Я сделал из нее мумию. Не специально, так получилось. Не мог смириться с мыслью, что нужно будет уложить тело любимой жены в могилу и забросать землей. Рутина не трогала ее. Иногда казалось, что Маринка хочет заговорить со мной. Из ее иссохшего рта будто бы выползали слова.

   Я хранил тело на балконе, там, куда маленькая Вероника не могла бы добраться. А когда дочь отправлялась к бабушке — доставал, укладывал на кровать, спал рядышком, обнимал и гладил. Это была моя Маринка, мой символ борьбы.

   — Ты крут! — восхитился Глеб. — Как тебе удалось прятать тело? Никто не спохватился?

   — Я знаю все о ней. Имею доступ к телефону, ноутбуку, социальным сетям. Многие до сих пор думают, что Маринка жива. Повезло, что она не работала, а удаленное общение — это спасение. Мы ведь ведем замкнутый образ жизни с того момента, как родился ребенок. Многим друзьям до сих пор кажется, что мы повернулись на Веронике. А дочь за эти полгода и сама привыкла, что мамы нет. Я говорю, что Марина в путешествиях. До рождения Ники она любила мотаться по стране.

   — У тебя башка набекрень! — перебил Глеб, улыбаясь. — Это здорово. А где сейчас Вероника? Где-то в квартире?

   — У бабушки. Это двадцать километров от города, на даче. Я теперь часто ее туда вожу. Все счастливы.

   — Расскажи подробнее, — попросил Глеб. Он подошел к моей жене и осторожно погладил ладонью стрейч. — Что у тебя за цель?

   Я ответил:

   — Чтобы никто больше не оказался в коконе рутины. Как моя жена. Это все ради нее… И еще хочу спасти все человечество разом.

   
Я рассказал Глебу, как спасаю Ольгу.

   Ее крохотная квартира-студия на юге города насквозь пропахла сигаретным дымом, парами алкоголя и блевотины. Вязкая желтоватая рутина облепила окна, стены, чавкала под ногами, свисала с ламп и липла к ладоням.

   Я ведь не поверил, что она победит рутину. Расставание с ней было лишь небольшой встряской, рутина отступила, но не думала исчезать. Она все еще липла к роскошным Олиным волосам и блестела пятнами на ее одежде. Ольга не искала новую работу, не искала будущего мужа, не стремилась влюбиться или хотя бы как-то изменить жизнь. После увольнения она поплыла по течению. Спускала деньги на бары, ночные клубы, дорогие покупки. Бесконечно болтала с подругами или валялась дома на диване перед телевизором за просмотром сериалов. Нет в жизни ничего более питательного для рутины, чем сериалы.

   Пока Ольга не делала ничего, чтобы выбраться из рутины, — вязкие щупальца окутывали сначала ее квартиру, а потом принялись за нее саму. В какой-то момент Ольга перестала выходить из квартиры. Она заказывала еду на дом, покупала вещи в Интернет-магазинах, даже нашла себе работу на удаленке. Ольга крепко врастала в диван. Еще немного, и она превратилась бы в кокон.

   Тогда-то я и решил действовать.

   Я пришел под видом курьера. Когда Ольга, не сразу узнав меня, открыла, я ворвался в квартиру. У меня не было хлороформа — да он и не действует так, как показывают в фильмах, — но зато были нейлоновые стяжки и скотч. Я повалил Ольгу на пол, потому что некогда было объяснять, связал, заклеил рот и оттащил в комнату.

   О боги, какой же грязной и вонючей была эта комната! От запаха рутины меня чуть не стошнило. Но с Ольгой тоже было далеко не все в порядке. Она погибала, и я стал действовать решительно.

   Я спросил, хочет ли Ольга умереть быстро, или лучше сначала ее изнасиловать? Включил запись на телефоне, изображая форменного маньяка. Удалился, пританцовывая, на кухню и вернулся с ножом. Я коснулся ее шеи лезвием, провел до ложбинки между грудей и слегка надавил, едва разрезая кожу. Ольга стонала, корчилась и мычала. А рутина слетала с нее струпьями, как и было задумано.

   Тогда я великодушно пообещал, что не убью ее (и не собирался, в общем-то, Глеб, даже в мыслях не было), снова ушел на кухню и растолок три таблетки от депрессии. Заставил Ольгу выпить. Сказал, что приеду вечером и мы продолжим.

   Ожидание страха смерти — лучшее средство от рутины, помните?

   
— И ты вернулся? — спросил Глеб. Мы перебрались на кухню.

   — Еще бы. Я стал приходить к ней каждый день. Кормлю, убираю, вожу в туалет. Она лежит на диване и ждет меня.

   — Давно?

   — Вторую неделю. Она первая в моем списке тех, кого надо спасти. — Я показал Глебу один из блокнотов. — А дальше пойдем по офису. Марьиванна из бухгалтерии, Катя и Коля из отдела продаж. Еще пятеро из логистики. Петрович из грузоперевозок. Все они погрязли в рутине. Дом, офис, дом, дети, жизнь от зарплаты до зарплаты, пятничные пьянки, субботнее похмелье, однообразные маршруты на работу и с работы. Надо избавляться.

   — И ты сам все это придумал? Про спасение человечества, про великую цель в жизни? — Глеб принялся возбужденно ходить кругами, запустив пальцы в волосы.

   — Мы с Маринкой.

   — Как же скучно я жил! — сказал Глеб. — Какие же мелкие у меня были желания… А я не решался, не думал расширить границы…

   — В том-то и суть! — подхватил я. — Всего-то нужно пугать людей! Всех, понемногу. Разнообразно. Заставить выйти из зоны комфорта!

   Глеб остановился у холодильника, разглядывая магнитики с фотографиями.

   — Господи, какая же милая у тебя дочь, — пробормотал Глеб хрипло. — Хочешь, я угощу ее леденцом на палочке? Вкусности для детей — это мое хобби!

   Что-то с его голосом было не так. Я развернулся — слишком медленно — и увидел, как взбудораженный, трясущийся от напряжения Глеб хватает со стола кружку и кидает в меня. Я увернулся, кружка со звоном разбилась о стену, но Глеб уже бросился через стол, ударил кулаком меня в нос, и внутри головы что-то будто сломалось! Потом он цепко схватил за ворот, уронил на пол.

   Я пытался сопротивляться, но Глеб был явно сильнее. Он бил меня головой о пол, сев сверху. Удары сыпались один за другим.

   Кулак Глеба с хрустом выломал несколько моих зубов, рот наполнился кровью. Я потерял сознание.

   
Мне бы хотелось сказать, что все закончилось плохо. Например, что я пришел в себя в отделении полиции или на больничной койке, перетянутый вдоль и поперек ремнями. Что полицейские нашли Ольгу и она дала на меня показания. А Глеб рассказал бы всем историю про мою жену и блокноты, в которых есть личные телефоны, адреса, привычки, расписания жизни почти двухсот человек. Это было бы очень плохо, не спорю. Я бы или сидел в тюрьме, или принудительно бы лечился. Я бы, возможно, перестал видеть рутину, потому что психологи что-нибудь сделали бы с моими мозгами. Я бы признал, что сошел с ума, а вернее — мы вместе с женой сошли, но она успела сбежать из этого мира, усугубив мое положение.

   Я бы стал тихим и послушным, прожив остаток жизни с твердым убеждением, что поступил неправильно.

   Плохо, безусловно. Но этого не произошло, потому что вышло еще хуже.

   
Я больше не могу вести записи, ведь я плотно перемотан стрейч-пленкой, а для верности перетянут скотчем. Предварительно меня раздели, и я лежу без движения днями, неделями, месяцами — может быть, прошел всего час, но время разломилось в моей голове, как скорлупа сгнившего ореха — и чувствую, как кожу разъедает полиэтилен. Могу только кричать (соседи не слышат).

   Моя ошибка: я знал, где живет Глеб, выяснил его увлечения и интересы, но никогда не был у него в квартире. А ведь квартира человека много говорит о нем.

   Стены панельной двушки Глеба были густо увешаны фотографиями маленьких девочек.

   Глеб уложил меня в комнате без мебели. Тут были заколочены окна, а стены, потолок и пол обшиты звукоизоляцией. Он заставил выпить стакан воды с растворившимися таблетками от депрессии.

   — В этой квартире можно кричать сколько угодно, — доверительно говорил Глеб, когда я наорался до боли в горле. — Спасибо тебе. Я понял, как надо жить и зачем. Очень, очень правильное решение. Ты мой кумир теперь. Образец для подражания.

   Его взгляд задумчиво скользил по стенам, где кнопками, скотчем и синей изолентой были развешаны черно-белые распечатки и фотографии детей. Девочки смеялись, хмурились, плакали, играли с игрушками, катались с горок. Кажется, Глеб украдкой фотографировал их.

   Чуть позже Глеб привез Ольгу и положил рядом. Мы кричали вдвоем. Умоляли. А Глеб поил нас водой с таблетками и иногда кормил вареными макаронами и пельменями.

   Он говорил, что не хочет разлучать нас. Ведь Ольга стала для меня тем, кто открыл дверь к достижению цели. Ольга нужна была, чтобы действовать на меня умиротворяюще. А я смотрел, как она умирает, и сходил с ума.

   Не знаю, сколько времени прошло. Мы не различали день и ночь, не видели света — кроме мельтешения болтающейся под потолком слабой лампочки. Рутины не было, но очень скоро я понял, что рутина — не самое страшное, что есть в этом мире. Мое тело постоянно чесалось, мышцы сводило судорогами, затекшие конечности болели так, что хотелось ползать по полу словно червь, чтобы хоть как-то распрямить их, пошевелить. Я перестал спать и много времени просто смотрел в потолок, прокручивая в голове прошлую жизнь.

   Где-то я свернул не туда. Где-то влез не в свое дело и совершил много обидных ошибок. Теперь вот придется расплачиваться.

   
Через миллиард лет или через пару дней умерла Ольга. Ее тошнило кровью.

   
Глеб перестал приносить еду. Он появлялся только для того, чтобы залить в меня кислую серую воду. Нерастворившиеся круглые таблетки плавали по ее поверхности.

   
Как-то он сказал:

   — Я никогда не убивал раньше и не приставал к детям. Только фотографировал, а потом разговаривал с фотографиями как с живыми. Но мысли были… разные, не очень хорошие. Отвратительные даже. Видишь, подготовил комнату. Но не решался. А потом появился ты со своей рутиной и острым желанием меня спасти. Ты был одержим идеей, и эта идея захватила меня тоже. Я понял, что каждый человек должен идти к своей цели, несмотря ни на что. Даже если эта цель отвратительная или выдуманная. Всегда ведь есть люди, которые двигаются к горизонту, зная, что никогда его не достигнут. Поэтому, наверное, я держу тебя здесь. Ты мой пример. Прихожу посмотреть, зарядиться энергией. Я уже почти решился. Еще чуть-чуть.

   — Решился на что? — спросил я.

   Глеб снова не ответил, а лишь разглядывал фотографии на стенах. И так все было ясно.

   — Не трогай мою дочь, — попросил я. — Хотя бы дочь не трогай.

   Он вышел, а я попробовал кричать. Ничего не получилось.

   
Еще через какое-то время Глеб зашел в комнату, неся на плече небольшой сверток. Он положил его на пол. Сквозь целлофан и тряпки проступили очертания детского тела.

   — Я решился! — радостно сообщил Глеб. В его движениях чувствовалась одержимая суета. — Я раскрылся до конца! Теперь буду свободен и счастлив. Никакой рутины, никаких ограничений, только светлая цель впереди! Как у тебя с Маринкой и спасением человечества!

   Он достал канцелярский нож и резкими движениями содрал с меня стрейч-пленку. Я заскрипел от боли, раскрылся, как бабочка, выбирающаяся из кокона.

   — Ползи, ты мне больше не нужен, — сообщил Глеб и стал быстро сбрасывать с себя одежду. — Я не буду тебя трогать, друг. Ты много хорошего для меня сделал, открыл глаза на мир и все такое. Такие должны жить.

   Я не мог пошевелиться несколько минут. Боль пронзала тело от шеи до кончиков пальцев на ногах. Глеб же стащил трусы и остался только в носках — его худое, костлявое тело блестело от пота в тусклом свете лампочки. Член стоял торчком.

   Глебу не было до меня дела. Он склонился над свертком и стал разрывать его голыми руками.

   Я перевернулся на живот и медленно пополз в сторону открытой двери, с трудом перебирая руками и ногами. Встать я не мог.

   Сзади пыхтели и постанывали. Рвалась пленка.

   Я хотел убежать, немедленно, добраться до выхода, постучать к соседям, позвать на помощь, вызвать полицию. Но я полз очень медленно. Атрофированные конечности сопротивлялись, мозг не успевал получать правильные команды. В меня будто воткнули миллион мелких иголок.

   Перевалившись через порог, я замотал головой, пытаясь понять — куда ползти. Слева по коридору — входная дверь. Справа — кухня и вторая комната.

   За спиной вспорхнул к потолку и тут же затих тонкий детский вскрик. Девочка. Вероника.

   — Остановись! — закричал или подумал, что закричал я.

   Глеб не ответил. Он радостно пыхтел и постанывал.

   В тот момент я понял, что сделаю с ним. Прикую к батарее и отдам рутине. Пусть она сожрет его, мне не жаль.

   Главное — добраться до кухни и схватить самый большой нож, который только найду.

   — Остановись, слышишь? — продолжал кричать я, очень медленно двигаясь по коридору. Ноги волочились, как две сухие ветки.

   Глеб не отвечал. Конечно, ему было не до этого.

   Я рывком вполз в кухню и понял, что она пуста. Стены, обшитые звукоизоляцией, были оклеены фотографиями и черно-белыми распечатками девочек. Ни столов, ни стульев, ни какой-либо посуды, ни ножей или вилок.

   В центре кухни лежала моя мертвая жена. Глеб притащил ее сюда, потому что знал, что я увижу. Раскрыл ее тоже, избавил от стрейч.

   О, он отлично понял суть страха. Мои зубы стукнули друг о дружку. Рутина начала осыпаться мертвыми хлопьями со стен и потолка. Рутина умирала — мой страх был столь силен, что не оставлял ей шанса. Возможно, в этот момент я спас весь мир.

   Но какой в этом толк?

   Из глубины квартиры закричали, и на изломе крика Глеб зажал жертве рот.

   Я развернулся, пытаясь совладать с телом. Начал ползти в обратном направлении. Больше не стояло выбора — комната или входная дверь.

   Апокалипсис уже наступил, и, хотя я был спасителем человечества, мне все равно нужно было добраться до цели. Чтобы вцепиться зубами в горло Глеба.
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Бледное забытье раскрошилось от окрика и громкого треска. Будто над ухом кликером щелкнули. Или сломали сухую ветку.

   — Ай-ай, быстро почеши вон там, возле пальцев! — Танюха вздрогнула до того резко, что напугала. — Нет-нет, чуть ниже! Еще пониже! О-о, да, деточка, в самую точку!

   Она счастливо засмеялась, а Олег мягко помассировал ее пальчики с покрытыми серым лаком аккуратными ноготками. Чуть сжал, извернулся поцеловать в теплое бедро, под самой штаниной легких домашних шорт.

   — Щекотно! — Девушка хохотнула, шутливо щелкнула по макушке. — Но, знаешь ли, очень приятно, давай-ка вернемся к этому после фильма.

   Да, приятно. Приятнее всего на свете. Сидеть вот так у телевизора — на полу перед креслом, уютно угнездившись между Танюхиных ног и уложив их себе на плечи и грудь, поглаживая и время от времени прижимаясь щекой к бархатистой коже бедра, — Олег мог бы круглые сутки. Наверное, он бы и всю жизнь так мог провести, будто верный сторожевой пес.

   Теплые ноги невесты на плечах, приятный полумрак и дурацкая комедия дарили покой и уют, хоть урчи от блаженства. Он, в общем-то, и мурлыкал, совсем тихонечко, не забывая задумчиво водить пальцами от ее колена и ниже, а затем по узкой девичьей ступне, прихватывая за пятку и осторожно массируя.

   В эти моменты Танюха за его спиной постанывала так, что хоть сейчас вырубай кино и беги в спальню. А может, и не беги никуда, узкое кресло перед экраном тоже сойдет…

   «Малый вечерний кинозал имени четы Захаровых» Олег любил куда больше совместных прогулок или походов в гости. Даже больше близости, которой они одаривали друг друга почти каждый день. Потому что близость — это минут на десять, может пятнадцать. А сидеть у ног любимой, позволяя ей забросить эти самые ноги, прекрасные до обморока, себе на плечи, гладить и целовать, ощущая жар и затылком прижимаясь к самому естеству, — это на весь вечер.

   Буржуйский фильм никак не хотел становиться связным и интересным, но Олега это не волновало. Главное, что Таньке нравится, а он тут и за компанию посидит. До самых бесконечных титров. И до их конца даже. Лишь бы не надумала усесться по-турецки, тогда магия лопнет мыльным пузырем…

   — Левее забирай! — скомандовала Танюха и хрустнула чипсами.

   — Чего левее?

   Он снова извернулся в попытке оглянуться, но она не позволила — чуть сжала бедра (о, он прекрасно знал, какими сильными те могли быть) и удержала жениха в прежней позе.

   — Левую теперь давай, говорю! — и требовательно покачала ступней с растопыренными пальцами.

   Олег улыбнулся, позволил себе блаженно обмякнуть в капкане девичьих ног и начал мягко массировать левую ступню невесты. До чего же прекрасный вечер! Разве что балкон прикрыть пора, а то по полу дует, будто в лютую метель…

   
…В принципе, ему и игры-то никакие не нужны были. Весь день бы просто бродил по грудь в морской воде с Танюхой на плечах да время от времени коварно приседал под ее заразительный смех. Впрочем, игры с друзьями — это тоже хорошо. Весело, приятно выматывает, да к тому же будущие Захаровы еще и в счете ведут.

   На этот раз подавала Рита, засевшая на плечах Серого. Подбросила мяч, почти успела шлепнуть по нему ладошкой, но тут Серега оступился на донном камне, и оба с визгом повалились в теплый прибой. Танька расхохоталась, еще сильнее стискивая бедрами шею Олега.

   — Еще одно очко в пользу семейства Захаровых! — завопила она, когда друзья вынырнули, шумно отплевываясь.

   — Это еще с какой стати?! — беззлобно огрызнулся Серый.

   Добрался до уплывающего в море мяча, подхватил. Вернулся, набрал воздуха и присел, уходя с головой и позволяя Рите заново себя оседлать.

   — Правила потому что! — важно провозгласила Танюха, когда тот снова вынырнул и мизинцем прочистил ухо.

   Олег поддакнул, не очень-то уверенно, но громко. И даже кулаком погрозил. Сам он мудреных правил почти не запомнил, Танька придумала их буквально вчера за совместным ужином, но как невесту не поддержать?!

   Он пошевелил широкими плечами, позволяя изобретательнице удобнее устроиться на загривке, ловчее прихватил за гладкие мускулистые лодыжки, сцепил пальцы на груди.

   — Ну что, неудачники, готовы к новому раунду?!

   — Ой, можно подумать! — картинно скривилась Рита. — Это ты просто вчера меньше пива выпил, вот и все.

   Олег фыркнул, Серый рассмеялся. Южное солнце пригревало, медленно поджаривало, мазало свежим загаром. А вот вода… она словно бы стала прохладнее.

   — Ладно, поехали! — воскликнула Рита.

   Подбросила мяч, на этот раз ударила без помех, и придуманная Танюхой игра продолжилась. Пролетел раунд, еще один. Захаровы продолжали вести. Исаевы проигрывали без злобы, а на следующем круге, отчего-то штрафном, и вовсе сдались.

   Серега подпрыгнул, разжимая руки и подкидывая жену в воздух, обрушил ее в воду в столбе брызг, а затем Рита еще долго отплевывалась, ругалась и все пыталась дотянуться до мужа и ущипнуть. Тот уворачивался, с хохотом плескал ей в лицо, а затем и вовсе дезертировал, вынырнув в десятке метров от берега.

   — К опушке давай! — распорядилась Танюха и сжала бедра, будто генеральским жеребцом управляла.

   — Ась?! — фыркнул Олег, дотягиваясь до брошенного мяча.

   — К берегу топай, говорю! И не вздумай сбросить, ухо отгрызу! — пригрозила невеста, для пущей суровости схватила его за мокрые волосы.

   Олег развернулся, побрел к берегу, благостный и уставший. Спускать Таньку с плеч не хотелось. Так бы и бродил по пляжу среди сотен разомлевших на летнем солнышке людей, покачивая всадницей и наслаждаясь упругостью длинных ног.

   — В распадке не провались, — вдруг предупредила та.

   — Где? — Олег не расслышал из-за попавшей в ухо воды.

   — Не оступись, говорю, — повторила Танька и нежно погладила своего скакуна по щеке.

   Совершенно внезапно Олег и сам захотел прочь из воды, подальше от ее мягкого плена, ограничивающего движения. А та к тому же вдруг стала еще холоднее. Значительно холоднее.

   А еще Олег вдруг увидел под ногами что-то тревожное, змеистое, будто сухие древесные ветки. Они тянулись к лодыжкам, норовили ухватить, оцарапать и утянуть к близкому песчаному дну. Что-то приближалось. Что-то подкрадывалось, незаметное, пока совершенно необъяснимое, зыбкое, на грани иррациональности…

   Захаров нахмурился. Беззаботное отпускное настроение сдуло порывом ледяного ветра. И даже Танькины бедра стали холоднее, покрылись крупными мурашками, а ее мышцы напряглись чуть сильнее нужного.

   Он попытался вывернуть шею, чтобы посмотреть на невесту, но та издала смешливое «н-но, лошадка» и даже ткнула пятками в ребра. Притворно охнув, Олег всхрапнул верным Росинантом и торопливо побрел к берегу в россыпях брызг…

   
…Олег повернул голову и поцеловал Таню в левое бедро.

   — Ай, дурак, горячо же!

   Однако в голосе невесты не было ни настоящей боли, ни раздражения. Более того, там прозвучало что-то приятное, намекающее на возможный повтор. Но с этим Захаров спешить бы не стал — температура подступала к сотке.

   — Лепота… — пробормотал он, поерзав на полке́.

   Танюха — куда более жароустойчивая, и пекло нипочем, — сидела на один поло́к выше, привычно закинув ноги ему на плечи. В полную силу старалась не давить, изящно упираясь ступнями в обнаженные бедра жениха.

   — Да, очень приятно, — подтвердила девушка. — Нужно почаще ходить…

   — Ага…

   Олег откинул голову и уперся затылком в живот невесты. Сказать по чести, финскую сауну он любил меньше влажной русской, но, раз Танюха попросила, он спорить не станет.

   — Не тяжело? — поинтересовалась она сверху, из-за спины. Деревянная обшивка парилки исказила голос, сделала глухим и незнакомым.

   — Приятно, — соврал Олег, бережно погладив невесту под коленом. — Так бы всю жизнь и сидел…

   — Ничего, потерпи, скоро дойдем, — вдруг попросила Танюха.

   У Захарова перехватило дыхание.

   Голос девушки стал еще более низким, вибрирующим и странным.

   — Что ты сказала?

   Он попытался обернуться, но девичьи бедра слегка сдвинулись, лишая такой возможности. В сауне стало значительно жарче, как будто температура подскочила в два-три раза. В глаз Олегу скользнуло соленое, еще, снова, и он вдруг понял, что истекает по́том, причем совершенно по-скотски, безудержно, словно на голову опрокинули ведро воды.

   Воздуха стало не хватать. Легкие зажгло как на спринтерском забеге. Ноги налились неприятным свинцом, в грудине засвистело.

   — Танюх… — пробормотал он, стараясь не отключиться. — Что-то мне поплохело, а… Помоги выйти.

   Попробовал встать — ее ноги на плечах не позволили. Жаркие, мягкие, с гуляющей под нежной кожей упругой плотью. Пригвоздили, словно страховочная рама на аттракционе, не дали не только встать — даже шелохнуться.

   — Танюха… — повторил Олег, с ужасом осознав, что говорит все тише и тише. — Я сейчас просто вырублюсь…

   — Ничего, милый, — сказала Таня, наклоняясь и мягко целуя жениха в макушку. Обнаженная грудь коснулась волос, потерлась о шею. За ухом просквозило легким дыханием, в котором звучали нотки еловой коры. — Не переживай, все будет хорошо. Ты сильный, ты сдюжишь…

   Олег захрипел и попробовал разжать бедра, сомкнувшиеся на его шее. К черту любовные игры, этот поход в парилку он не забудет никогда!

   В сауне вдруг стало холодно.

   Не похолодало, а разом — будто из обшитой деревом кабины одним хлопком откачали весь жар, в обратку ударив кондиционированной струей. Олег вскрикнул от боли в зубах; схватился за сосок, к которому, казалось, приложили ледяную железку, и рванулся к заветной двери…

   
…Кажется, он все же ненадолго задремал.

   Прямо в процессе беседы, но оно и неудивительно. С учетом его героического похода, да и вообще всех неприятностей и откапывания проклятой машины, было даже странно, что он еще вместе с остальными в просторной гостиной коттеджа. И даже пытается поддерживать ленивый разговор, а не видит десятый сон в их с Танюхой комнате.

   Исаев, словно лопатой и вовсе не махал, потягивал пивко. Рядом с ним на диване, поджав ноги, примостилась Рита, но было заметно — ее тоже клонит в дрему. Умаялась, оно и понятно. Тем не менее она продолжала болтать с его Танюхой, раз за разом обсуждая неприятную (ну хоть решенную) ситуацию на зимней дороге.

   Таня пошевелилась, словно хотела выбраться из удобного кресла, но Олег не позволил — жадно ухватил за бедро, вынуждая оставить ее ноги на своих плечах; сонно погладил, улыбнулся.

   Здесь, на огромной медвежьей шкуре перед жарким камином съемного дома в таежной глуши, ему вдруг стало настолько спокойно и легко, что накатившее чувство бесконечной интимности не могло нарушить даже присутствие друзей.

   Происходящее начинало напоминать приятный сон: теплые бедра невесты, мягкие и манящие даже через ткань легинсов, ее дурманящий сокровенный запах, ее прикосновения и нежное расчесывание волос. В камине потрескивали дрова, девчонки негромко щебетали, Серый заговорщицки ухмылялся поверх бутылочного горлышка.

   Даже не верилось, что несколько часов назад верный Серегин внедорожник крепко встрял в снежной каше. Что они вчетвером потратили уйму времени, остервенело откапывая, утаптывая сугробы и без устали подсовывая под колеса найденные на обочинах ветки.

   Что психовали, нервничали и даже ругались, наблюдая за сгущающимися над соснами сумерками. Что безуспешно пытались найти хотя бы тень сотового сигнала. И что, вконец отчаявшись, отправили Олега — как самого крепкого и выносливого — назад по автомобильным следам, в ближайшую деревню за тракторной подмогой…

   Метель не вернулась, и он все же дошел. Справился. Отыскал трактор, прикатил на помощь и спас начинающих замерзать друзей.

   Захаров усмехнулся. Он не помнил всего путешествия в деталях, но был уверен, что ко времени его возвращения Рита и Таня уже подступили к самому краю опасной истерики, встретив его со слезами облегчения на глазах.

   И вот теперь они здесь, в уютном лесном доме, а значит, все завершилось благополучно.

   Олег протянул гудящие ноги к камину, подвигал почти отмороженными пальцами. Сколько ему пришлось пройти по заметенной дороге? Пять километров? Десять? Мышцы горели так, словно их было не меньше двадцати. И как сам-то не околел? Хвала скандинавским пуховикам, иначе не скажешь!

   Танюха мелодично рассмеялась над шуткой подруги, запустила длинные пальцы в шевелюру жениха и принялась мягко массировать. Откинувшись назад, Захаров чуть не застонал, но вовремя удержался — конечно, их пары дружили давно, но в этом деле стоит и меру знать…

   На самом краю видимости что-то мелькнуло.

   Олег приподнял голову, сражаясь со сладкой дремой, и вдруг вздрогнул:

   — Вы видели?!

   Голос прозвучал так тревожно и неестественно тонко, что девчонки разом умолкли.

   — Ты о чем, медвежонок? — осторожно спросила Таня.

   Негромко спросила, почти спокойно, но в голосе дрогнула гадкая струнка.

   — Там, за окном… — Олег попробовал привстать и указать на окно справа, под стареньким чучелом тетерева на костлявом суку. Но Танюха чуть сжала бедра и не позволила шелохнуться. — Там же был кто-то…

   Он мог бы попробовать описать сгорбленный силуэт, примерещившийся за слоем изморози, но слова никак не шли.

   — Братишка, ты хорош девок пугать, а? — попросил Серега, срывая пробку с очередной бутылки. — И так сегодня натерпелись…

   Олег открыл было рот, чтобы оправдаться. Сказать, что не пугает он никого, что и правда видел за окном странную (и весьма неприятную) тень, но Танюха опередила.

   — Медвежонок, давай-ка ты вздремнешь, ладно? Ну кого ты там мог увидеть, а? Тракторист, что ли, вернулся? Ты же ему, щедрый мой, целую пятихатку дал, он на эти деньги давно самогоном набрался. Да и окна замерзли напрочь, чего тебе там в темноте увиделось-то?

   Олег снова попробовал привстать. Хотел повернуться к невесте, чтобы поспорить (что само по себе было жуткой редкостью), аргументированно убедить и доказать, что вовсе не спит наяву.

   Но Танюха игриво не дала ему этого сделать. Сжала ноги, с нежной силой ухватила за волосы, заставила откинуть голову, наклонилась, стремительно нависла над его лицом в густом ореоле шикарных каштановых волос и запечатала рот горячим поцелуем.

   В камине щелкнуло, медвежья шкура под задом стала еще мягче и уютнее, и Олег приказал себе не выдумывать ерунды…

   
…Шагать становилось все тяжелее. Лицо располосовывало злым январским ветром, сугробы напоминали хищную трясину — только опусти ногу, втянут и не выпустят, прихватят, закапканят до весны.

   Олег бессвязно шипел, стонал сквозь стиснутые зубы, но вышагивал по снежным перинам. Метр за метром, полянка за полянкой. Ночной лес надменно щурился с высоты сосенных макушек, блестел злыми звездами в бездонном небе.

   Грудь раздирало тяжелым дыханием, лицо потеряло чувствительность, высокий ворот пуховика покрылся толстой коркой инея. Пальцы отказывались слушаться. Глаза слезились. Ноша на спине казалась то легче пуха, то тяжелей чугуна. И не поправишь, не поддернешь…

   Ветки скрипели заунывно и протяжно, но Олег почти не слышал. В ушах все еще стояло потрескивание дров в камине и шум прибрежных волн. Жар финской сауны перемежался волнами обжигающего холода недружелюбной тайги.

   Как он здесь оказался? Куда идет? Неужто шапку потерял? Вопросы вспыхивали робкими светлячками и мгновенно затухали, словно зажженные спички на пронизывающем ветру.

   Остановившись, Захаров ощутил подступающее цунами паники.

   Еще секунду назад он в мелочах отслеживал верное направление, был убежден в его правильности… и вот уже осознает себя безнадежно заблудившимся, потерянным, брошенным на смерть.

   Ноша на загривке пошевелилась.

   Олег обмер. Клацнул зубами.

   Не желая видеть и понимать, все же попробовал: скосил взгляд, сквозь ночную мглу рассмотрев на собственных плечах чужие ноги. Попытался поднять голову, обернуться, запоздало сбросить с себя нечто опасное, свинцово-трухлявое, но ему не позволили.

   На макушку легла холодная ладонь, узкая, но с нереально длинными пальцами. Острые ногти легко царапнули по щеке, а затем в затылок кольнуло пронизывающим льдом — и картины ночного леса померкли…

   
…Танюхины ноги снова покоились на его плечах и шее. Гладкие, упругие, с выглядывающим из-под левой джинсовой штанины серебряным анклетом, что Олег подарил на недавнюю годовщину отношений. Цепочка была изящной, с парой граненых шариков, позвякивающих в такт легкой девичьей походке.

   Сама Танюха, оседлавшая жениха в десятке метров от сцены, взвизгнула — группа собиралась исполнить один из самых популярных хитов. Зажатый толпой со всех сторон, Захаров негромко выругался. Конечно, он был рад вскинуть Таньку над головами вопящих фанатов, но сам при этом выступление видел урывками, словно в горячечном бреду.

   Справа и слева пихали, галдели, дышали смесью пива и вискаря. Становилось все жарче, душнее, но большинство пришедших на концерт с легкостью принимали правила игры. Со спины навалились, и Олег едва устоял. Танька ойкнула, вцепляясь в его волосы, болезненно дернула, но он проглотил невольное проклятие.

   Музыканты начали «Идем со мной». Мелодично, с красивой лидирующей скрипкой… во всяком случае, так должно было случиться. Вместо этого Олегу услышалась странная какофония, не имевшая ничего общего с привычной композицией.

   Скрипка вопила так, словно ей пытались перерезать струны, причем повдоль. Гитары гудели вразнобой и со странным мерзким визгом, как если бы кто-то царапал вилкой по фарфору. А когда к музыкантам подключился вокал солистки, Олег поморщился. Вместо привычного женского голоса он вдруг услышал из динамиков зала что-то невнятное, протяжное и горловое, словно стон или надрывный женский плач.

   Таня, казалось, не замечала ничего необычного. Судя по пожатию бедер, сейчас она и вовсе раскачивалась на его шее, махала руками и даже подпевала. Привстав на цыпочках, Захаров попытался рассмотреть сцену и оценить происходящее собственным взглядом. В конце концов, если группа решила устроить перформанс, это даже забавно…

   Но на сцене все шло своим привычным чередом. Гитаристы увлеченно лупили по струнам, толстенькая скрипачка самозабвенно орудовала смычком, барабанщик наяривал так, что утром будут болеть руки. А вот солистка… она показалась незнакомой.

   Высокая и худая, одетая в драные тряпки и звериные шкуры, женщина походила на сухую искореженную ветку, по недоразумению превращенную в человека. Запрокинув голову на тонкой шее, она рычала в прижатый к губам микрофон, оглушая утробным горловым ритмом, от которого у Олега тут же заболела голова.

   Он попытался извернуться, чтобы крикнуть Танюхе, что вынужден уйти. Что сейчас ссадит ее в беснующуюся толпу и осторожно выгребет из людской волны на свежий воздух, иначе у него случится приступ.

   Бедра невесты сжались сильнее в музыкальном экстазе, не позволив и пошевелиться. Захаров двинулся влево, тут же вправо. Прихватил девушку за колени и попробовал пробиться к краю концертной площадки, но ноги вязли в бетоне, будто в глубоких сугробах…

   
…Они еще и начать-то не успели толком, а Олег уже устал. От гор обрывков старых обоев, наваленных по углам, вездесущей бетонной пыли, сиротливо-пустынной комнаты и странного недоброго эха, дробившегося от зачищенных стен.

   — А может, и правда красные? — спросила сидящая на его плечах Танюха, ловко орудуя шпателем.

   Олег не ответил. Размеренный «шкряб-шкряб» над головой вдруг начал раздражать, как и пролетающие мимо лица ошметки сдираемых обоев. Грязно-серых, подтверждавших дурновкусие прошлых хозяев квартиры. Чуть задрав голову, Захаров поправил строительные очки и покосился наверх, пытаясь оценить фронт оставшихся работ.

   — Ай, дурак, уронишь же! — ахнула Танюха, левой рукой вцепляясь ему в волосы и легко прихлопнув скребком по макушке. — Стой спокойно! Так что скажешь? Может, все-таки красные? Говорят, это очень неполезно для психики, но красиво же! У Ритки вон поклеены, и ничего…

   Да, ничего. Наверное. Но это не точно.

   Отвечать на вопрос Олегу не хотелось. Сквозь запыленные очки становилось видно все хуже, а пыль со стены валила словно усиливающийся снегопад. При этом в душе разливалось тепло, многообещающее и спокойное. Так, наверное, и должно быть, когда вместе с любимым человеком делаешь ремонт в первом семейном гнездышке?

   — Скоро поем, — нараспев пробубнила Танюха, не переставая орудовать шпателем. «Шкряб» — подцепить краешек, «грррх» — оторвать от стены. Сбросить почти на голову будущего мужа, повторить операцию. — Ох, давно не ела вдосталь, корову бы умяла.

   — Чего-о?! — Он даже хохотнул. Попробовал глянуть на невесту снизу вверх, но стиснутые бедра не позволили, да еще и в бока пятками ткнуло. — Мы же завтракали час назад!

   Танька, похоже, не расслышала. А вот работу ускорила, и теперь мимо лица Олега пролетали уже не редкие обойные клочки, а целый листопад. Он фыркнул, чихнул, и вдруг ощутил, что жутко замерз.

   Попробовал отойти от стены и почти присел, чтобы ссадить девушку, размять плечи и умыться горячей водой, в конце концов. Но не смог.

   Содранные обои теперь устилали комнату до его пояса. Будто они с Танькой не крохотную студию вычищали, а целый подъезд. Скрученная в агонии, посеревшая от пыли мертвая настенная бумага вдруг стала плотной, непролазной, словно Захарова закопали в сухой цемент.

   Представилось, что в руке невесты теперь поблескивает вовсе не шпатель, а нож-шкуродер. Что стены — это освежеванные бока гигантского зверя. Что старые обои, до пояса завалившие комнату, — сухие струпья, бритвенно-острые по краям, норовящие полоснуть и пустить крови.

   Олег почувствовал, что тонет, как в зыбучем песке.

   Дернулся, хотел вырваться на свободу крохотной прихожей и даже в панике сорвал строительные очки, но Танюха на его шее вдруг зашипела разъяренной кошкой…

   
…Он снова шагал по ночному зимнему лесу, почти не чувствуя ног и тяжело дыша.

   Сосны скрипели и вопили сотнями голосов, звука которых человеческому уху касаться не полагалось ни при каких обстоятельствах. Набившийся в ботинки снег таял, насквозь вымочив носки и саму обувь. Вдали ухнула птица, и Захаров почему-то был уверен, что это сова, причем непростая.

   Он остановился, пытаясь вспомнить, что здесь делает и куда идет.

   Сознание сдавило холодным обручем, из легких вырвался клокочущий кашель.

   Шея оледенела, а мышцы сверлило такой судорогой, что хоть плачь.

   Застонав от боли, Захаров все же подвернул голову и скосил глаза.

   С его плеч свисали женские ноги. Обнаженные. Почерневшие и сухие, как у мертвеца. Длинные шелушащиеся ногти больше напоминали звериные, а на левой лодыжке позвякивала ржавая цепь, по виду совсем старая, основательно истончившаяся от времени.

   Ее образ мелькнул в памяти чем-то знакомым, но ускользающим, и тут же погас.

   Олег попробовал сглотнуть, но осознал, что горло объято огнем. Заскулил, почти рухнул на колени в сугроб, но ему не позволили — по щеке царапнуло когтями, словно раскаленной железкой приложили, а на темечко опустилась нестерпимо ледяная ладонь. Длинные пальцы оплели голову, касаясь висков и заиндевевших бровей.

   — Уже скоро, — старыми ветками проскрипело над головой Олега, и он сделал следующий шаг…

   
…Вероятно, на этот раз Олег все же точно отключился.

   Закемарил, уронил голову на грудь и даже смешно всхрапнул. От этого рассмеялись все — и Рита с Серым, и даже Танюха за его спиной. Вздрогнув, он вскинулся и отчаянно заморгал. Невеста чуть сжала бедра — мол, тише-тише, сиди, родненький, просто перепугался, просто дурное приснилось, все хорошо.

   Обмякнув, Захаров привалился спиной к основанию кресла и погладил Танюхино колено. Глубоко вздохнул, нервно усмехнулся короткому кошмару и сочно поцеловал девушку в бедро.

   — Ну, точно, набегался спаситель наш! — подмигнул Серега, салютуя бутылкой.

   — Умничка мой, спаситель! — подтвердила сверху Танюха, поглаживая его волосы. — Умаялся, отдохнуть не дают…

   Захаров хмыкнул. Хотел остроумно отшутиться, но слова набились в рот холодной кашей, не протолкнуть. Медвежья шкура манила прилечь прямо перед жарким камином, растянуться в полный рост и крепко заснуть.

   — Приснится же такое… — наконец просипел Олег, ощутив, как пересохло в глотке. — Все нереальное какое-то…

   — Приснится, — вдруг подтвердила Рита, глядя на него с легким прищуром. — Нереальное.

   — Но сейчас же всё в порядке? — уточнил ее муж после глотка пива.

   — В порядке, — признал Олег, но не очень убедительно. Нахмурился, попытался вспомнить. Нахмурился еще сильнее. — Но не очень… мы же застряли, верно? В сугробе засели. Наглухо, не выбраться, до коттеджа еще час езды был…

   — Верно, — снова кивнула Исаева. С прищуренными глазами, неподвижная возле Сереги, она вдруг напомнила Олегу сову. Причем непростую.

   — Однако ж выбрались? — спросил он и сам не понял, кому адресовал вопрос.

   — Надо полагать, — в том же тоне вернул ему Сергей. — Хорошо, что я цепи колесные не выложил.

   Захаров облизнул сухие губы. Легко похлопал Танюху по бедру, привычным жестом призывая выпускать из сладостного капкана… но та не разжала ног.

   — Медвежонок, ну зачем ты все усложняешь? — негромко спросила она, и Олег не узнал голоса невесты.

   Дернулся встать чуть решительнее, но теперь женские ноги держали, словно железные тиски.

   — Пусти! — просипел Олег, все же выкручиваясь угрем, отлетая в сторону и падая на четвереньки. — Какого тут вообще ху…

   И осекся.

   Стало очень холодно. Свет померк. Диван, на котором секунду назад сидели Исаевы, оказался пуст. Камин — погашен. А медвежья шкура, на которой ему так легко отдыхалось еще минуту назад, сгнила лет сто назад…

   Не поднимаясь с четверенек, застывший в беззащитной и унизительной позе, Захаров все-таки заставил себя медленно повернуть голову и чуть не застонал от боли в окаменевших плечах. Снизу вверх взглянул на кресло, под которым провел изумительный вечер, и глаза его распахнулись.

   Она оказалась очень высокой, суковатой и костлявой, словно бы собранной из самых угловатых веток в лесу. Мертвецки-высохшей, будто мумия. Голова на тонкой, едва различимой шее почти парила в воздухе, окруженная гигантским ореолом серых спутанных косм. Бельма раскосых, ослепительно-молочных глаз смотрели в самую душу.

   Олег попробовал вскрикнуть, но только засипел. Почти вскочил, поскользнувшись на расползающейся шкуре, но тут она подступила и распахнула пасть.

   Горловой рык был похож на рев аварийной сирены, он чуть не выбил из Захарова тающие крупицы сознания. Огромные белоснежные глаза без зрачков распахнулись, а затем сучковатая старуха наотмашь ударила его в лицо раскрытой пятерней с пугающе длинными пальцами…

   
…Олегу было спокойно и свободно. Ни на плечах, ни на спине больше не было ни грамма тяжести, ни приятной, ни обузной. Сладостно застонав, он ощутил, что теперь и вовсе лежит на большом столе лицом вверх, а жар камина…

   Нет, это был не камин. Это натужно дышала печь, кое-как побеленная, неказистая, но невероятно огромная, на полкомнаты. Распахнув глаза, Захаров различил над собой низкий бревенчатый потолок, дочерна закопченный и грубый. Скривился: воняло по́том, старыми звериными шкурами, сухими травами и подгнившим мясом. Несколько свечей давали лишь жалкий свет.

   Олег попытался сесть, но не смог. Попробовал хотя бы пошевелиться, но снова потерпел неудачу. Словно в ответ на его неловкие попытки, слева от стола зарычал пес. Негромко, предупреждающе. Очень крупный пес, судя по звуку. И очень зубастый.

   Захаров скосил глаза, вдруг обнаружив, что совершенно гол. Хотел вскрикнуть, выругаться, да хоть бы даже заскулить, но голосовые связки тоже отказались подчиняться. Под спиной и задницей вдруг прокатило холодом, позволив осознать железо столешницы.

   Он снова зажмурился. Приказал себе проснуться, отринуть кошмар, позвать Танюху, она в таких случаях всегда помогала! Не вышло…

   Глаза против воли открылись, и Олег разглядел застывший в ногах силуэт. Знакомый, высокий и сучковатый, с облаком чудовищных волос на голове. Силуэт качнулся, наплыл, причем умудряясь оставаться в густой тени.

   Черный овал старушечьего лица лопнул в острозубом оскале, в ту же секунду чуть выше вспыхнули ярко-белые глаза без зрачков.

   Олег дернулся, даже не шелохнувшись, и беззвучно взвыл…

   
— …Олег? Олежа? Братишка, ну ты напугал…

   Голос Серого доносился издали, как через несколько слоев ватного одеяла.

   — Сцук, ну ты дал… Але, Земля вызывает Олежу! Ты тут, братишка?

   Захаров с трудом разлепил тяжелые, категорически непослушные веки.

   Голова яростно кружилась, перед глазами все еще стояли самые странные образы — теплый пляж и зимний лес, рок-концерт, низкая изба с гигантской печью, ремонт в купленной квартирке, сауна, «Малый вечерний кинозал» и шикарный коттедж с медвежьей шкурой на полу гостиной.

   — Мать-перемать… — пробормотал он, позволяя другу деловито оттянуть себе веко и заглянуть в глаз. — Ну и чо это мы с тобой, Серый, покурили?

   — Ох, братишка, прости… — Тот глянул Захарову в другой глаз, отстранился, вздохнул. — Похоже, синтетику подсунул, сука. Больше не буду у Кислого вырубать…

   — Твою мать… — Олег попытался перевернуться на бок, но не смог. Диван под ним неприятно скрипнул. — Я пошевелиться не могу, прикинь?!

   — О, братишка, знакомая тема. — Серый деловито кивнул и отошел вне поля зрения. Ударил чем-то тяжелым, будто дровину расколол. — По себе знаю. Ты, главное, только не переживай, измену в таком состоянии словить — последнее дело.

   — Ага… — только и сказал Олег, пытаясь избавиться от последних обрывков кошмара. — Пожалуй… И что делать-то?

   — Да ничего не делать. — Тон друга намекал, что тот пожал плечами. — Просто полежи и отдохни, скоро само отпустит…

   
— …Так нлявица?

   Сначала Олег даже не понял вопроса. Затем вспомнил, что голенькая массажистка, судя по всему, в страну приехала из солнечного Вьетнама или Таиланда, и сопоставил смыслы.

   — Нравится, ага.

   Глаза открывать не хотелось. И не потому, что азиатка досталась не шибко-то красивая — девка оказалась очень даже привлекательной, — а от блаженства, подаренного шикарным мальчишником.

   Полностью обнаженный, густо вымазанный ароматным маслом и наминаемый умелыми пальчиками массажистки, он испытывал настоящее удовольствие, а член торчал к потолку кабинета, словно железный штырь. Было тепло и интимно.

   — А воть так? — с хихиканьем уточнила узкоглазая брюнеточка, прижимаясь всем телом и начиная скользить вверх-вниз. Прикасалась маленькой грудью с торчащими сосками, не забывала растирать ладошками, прихватывать, пожимать и наглаживать. — Так този нлявица?

   Захаров застонал, кроме нестерпимого блаженства вдруг ощутив укол стыда. Конечно, все происходящее на мальчишнике на нем и остается, но…

   Где-то слева за шторкой на своем столе постанывал Серый. Да не просто постанывал, а рычал диким зверем, пришлепывал свою массажистку по голой ягодице и наверняка плотоядно скалился. Ох, только бы Танюха с Ритой не прознали…

   Азиаточка продолжала втирать и наминать, не оставляя без внимания ни единого уголка его тела. Приподнялась, укладываясь сверху, умело заскользила, засмеялась.

   Олег открыл глаза и увидел над собой лицо Таньки.

   С белыми, лишенными зрачков глазами.

   Массажный лежак под спиной стал ледяным, совсем не упругим, но железно-обжигающим. Захаров вскрикнул… и понял, что не может вскрикнуть. Он и рта-то открыть не мог — толстый слой масла, теперь гадкого и воняющего животным жиром, запечатал губы мощным клеем.

   Олег снова рванулся, хотел сбросить с себя голую вьетнамку, ставшую вдруг невероятно костлявой; застонал, попробовал раскачать стол, чтобы хотя бы упасть. Не вышло. А затем на лицо опустилась ладонь, теперь совсем не маленькая и ловкая, а широкая, с длинными шершавыми пальцами, — и наступила темнота…

   
…Потолок массажного кабинета превратился в бревенчатый, черный и проконопаченный мхом. В нос ударил запах жира, перебивающий стоявшую в избе вонь. Железный стол, на котором лежал Олег, морозил так, что мог оставить ожоги.

   С обнаженного тела Захарова стекало, жирно шлепаясь на пол. Шумно дыша, там ходил невидимый пес, жадно слизывая упавшие капли. Уже через секунду Олег вдруг подумал, что это совсем не собака. Скорее — волк, но эта безумная догадка сейчас казалась самой безобидной.

   Комната вдруг завертелась, и Олег торопливо сомкнул веки. Но тут же ощутил, что его поднимают в воздух, и в ужасе распахнул глаза.

   Она нависала над его головой, скрыв лицо ниспадающими космами. Как Танюха, когда целовала жениха в лоб, засев на кресле и забросив ноги на плечи… Виднелась лишь улыбка, полная дрянных, но острых зубов, и провалы белых глаз.

   Темная комната снова задвигалась, и Олег понял, что его куда-то несут. Прямо на огромном железном подносе, который он принял за стол. И несет та самая суковатая старуха, несет легко и без натуги, как могла бы переставить с места на место противень с пельменями.

   Лязгнуло железом заслонки, по пяткам лизнуло опасным жаром, и Захаров скосил глаза. Взвыл, так и не сумев взвыть; дернулся, так и не сумев дернуться; рванулся прочь, оставшись на месте.

   Вспомнилось, что на опушке, когда уже на тайгу упала ночная мгла, его окликнул хриплый женский голос. А дальше? А дальше он не дошел до деревни. И никакого тракториста к друзьям не привозил. А чем именно окончилась его прогулка через лес, никогда не узнают ни Исаевы, ни Танюха…

   Старуха склонилась над ним, продолжая с легкостью удерживать на весу огромную пекарскую лопату на толстой рукояти. Улыбнулась, словно убеждая потерпеть еще немного, а затем начала ногами вперед задвигать в широкий зев огромной глиняной печи, растопленной жарче финской сауны…

   
…Глаза открыть было больно, но решительно необходимо.

   Олег осмелился, чуть не застонав от яркого света, пробивавшегося сквозь щель в шторах. Ощутил под собой влажную от пота простыню, смятую подушку, а на груди — плотное пуховое одеяло, надежно подоткнутое от ступней до подбородка.

   Танюха, сварливо бурча под нос, возилась на кухне. Громко щелкала блистерами таблеток, шумела водой, включала чайник. Совсем рядом, такая близкая и заботливая.

   Олег часто заморгал, не позволяя себе заплакать.

   Чудовищный сон, навалившийся на него после очередной атаки гриппа, был таким реальным и жутким, что до сих пор трясло. Впрочем, трясло еще и от болезни — кости и мышцы ломило, будто он три часа кряду выталкивал из снега застрявший внедорожник. В голове мутилось, образы скакали и теряли четкость.

   Видимо, Танюха все же расслышала всхлип. Сунулась в дверь спальни, улыбнулась, подмигнула:

   — О, проснулся, болящий! Так, только вставать не думай даже, ясно?!

   Стало заметно, как сильно она сдала: поникшие плечи, судорожный изгиб губ, мешки и морщины да красные глаза молчаливой ревуньи. Болезнь близкого человека врезала по ней не слабее, чем по самому Олегу.

   — Сейчас вкусную пилюльку принесу. — Таня снова заставила себя улыбнуться, но глаза оставались стеклянными, осоловевшими, — а потом бульона куриного попьешь, ясно тебе?

   И скрылась из виду, продолжая хлопотать на кухне.

   — Не переживай, медвежонок, скоро станет легче, — громко попросила она, умиротворяя звуками знакомого, бесконечно родного голоса. — Скорая недавно уехала. Замеры еще раз сделали. Забирать пока не хотят, но если завтра лучше не станет…

   — Не станет…

   — Типун тебе на язык! Еще денек поваляешься — и на поправку!

   Олег попробовал вздохнуть, но не смог. В спальне было нестерпимо жарко, легкие рвало клещами. Закашлявшись, он все же выдавил через истрескавшиеся губы:

   — Танюх… кажется, помираю я…

   — Придумал тоже, помирает он! — с фальшивой бравадой хохотнула невеста из кухни. — Нашелся мне эскулап! Лежи, медвежонок, потей и выздоравливай…

   — Помоги…

   — О, родненький, да я же и так тебе всю дорогу помогаю. Ты уж поверь…

   Олег осекся. Задержал дыхание и заставил себя проглотить внезапный порыв изматывающего кашля. Втянул носом отчетливый запах прогорающих в огне дров. Закрыл глаза — и веки упали с оглушительным лязгом тяжелой печной дверцы.
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    Оксана Ветловская

    Утренник
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Ее звали Саша, и она была лохушка. Все про нее так говорили. Она носила толстые серые колготки в рубчик, которые в придачу собирались гармошкой на тощих щиколотках. Рубчик — это же ужас что такое, трехлетняя двоюродная сестра Антона ходила дома в таких же колготках, в которые ей зачем-то заправляли платье. А больше никто их не носил. Все нормальные девчонки носили капроновые колготки, причем особенным шиком считалось пробежать от дома до школы, не надевая под юбку теплых штанов, зато мальчишки одобрительно глядели на румяные под прозрачным капроном коленки. Или вот джинсы.

   Но у Саши-лохушки не было даже джинсов. Была черная тетковская юбка, как у злобной классухи Елизаветы Гавриловны по прозвищу Гильза. Были две растянутые вязаные кофты на пуговичках, с подвернутыми рукавами, явно материнские. Еще был некогда неоново-цветастый, а теперь потертый и выцветший рюкзак. Лучший друг Антона, Игнат, говорил про этот рюкзак: «Древний, как говно динозавра». И недаром: с таким рюкзаком Антон ходил только в первом классе, то есть аж шесть лет тому назад, а теперь этот рюкзак стал бабушкиным и использовался исключительно для поездок на дачу.

   Было бы в Саше-лохушке хоть что-нибудь не отстойное, а способное вызвать уважение, так ее бы не трогали. Например, училась бы она на отлично и давала списывать алгебру, как Витек. У Витька тоже был бомжовый, явно женский свитер, а вместо рюкзака он носил потертый полиэтиленовый пакет, и мать его регулярно унижалась перед Гильзой, объясняя, почему не может вовремя сдать деньги на классные нужды. Но Витек был свой парень, не задавался, хоть и отличник, и никому в голову не приходило его чморить.

   А Саша-лохушка училась на жидкие тройки — это Гильза так однажды выразилась, «жидкие». Почерк у нее тоже был жидкий, неразборчивый: слова тянулись по тетрадной странице как сопли и занимали гораздо больше места, чем нужно. У доски Саша переминалась с ноги на ногу и пунцово краснела, пряча лицо в распущенных волосах. Иногда пыталась что-то блеять по теме урока, и тогда мальчишки паясничали, приободряли ее: «Давай, Макарова, ты можешь! Давай-давай-давай!» От повторения это слово начинало звучать как-то неприлично, тонуло в улюлюканье, и училка колотила указкой по столу. До прошлого года, пока в расписании стояло ИЗО, у Саши получались самые некрасивые, самые блеклые рисунки, похожие на паутину — не ту образцовую, радиально плетенную, что красуется в лесу, а на неряшливую пыльную, которая висит в тамбуре подъезда по углам.

   В общем, Саша была настоящей стопроцентной лохушкой, унылым скучным существом. Ее хотелось гонять, как мальчишки иногда гоняли от школы грязную лохматую дворнягу с длинными мерзкими сосками на пузе, живущую где-то в гаражном поселке, который граничил со школьной территорией. И если дворнягу Антону было, если честно, жалко, и он иногда ее подкармливал, если никого не было рядом, особенно Игната, который его бы обсмеял, то Сашу было не жалко ничуть. В школьной иерархии она была неприкасаемой. Когда Антон однажды читал книгу про кастовую систему в Индии, то сразу все понял. Высшая каста — это как Света Гарбузова, которая даже зимой ездила отдыхать на Кипр и щеголяла в умопомрачительных, кремового цвета джинсах и такой же джинсовой жилетке, а на шее у нее болтался золотой крестик, плоский и ажурный, невиданной для девчонки величины, с пол-ладони. А низшая каста — это вот как Саша.

   Так что, когда Игнат рассказал Антону, будто Саша-лохушка каждый вечер «машет тряпкой» в Доме детского творчества, тот ничуть не удивился — отстойному человеку отстойное занятие. На этот счет Антон даже сумел удачно пошутить:

   — Она свою будущую профессию уже сейчас осваивает, молодец.

   Игнат поржал, ему шутка понравилась.

   Сами-то они, конечно, были уверены, что никогда в жизни до такого не опустятся. Ни до грузчиков, ни до поломоек. «Пойдешь грузчиком» — это вообще было любимое папино ругательство, когда Антон изредка притаскивал домой пару по химии, ну тяжело ему давался этот предмет. Антон хотел стать программистом, как папа. А Игнат — бизнесменом, как его папа, суровый квадратный мужик, который ездил на черном джипе, очень на него похожем — тоже большом и квадратном.

   О том, что пару лет тому назад его собственная мама подрабатывала по вечерам, мыла полы в супермаркете, Антон постарался не вспоминать. Родителям тогда задерживали зарплату. Так что там была уважительная причина.

   — Пойдем позырим на нее после уроков, — предложил Игнат. — Потом пацанам расскажем. Во ржака-то.

   — Пойдем, — согласился Антон.

   Учились они во вторую смену. После пятого урока было уже совсем темно, весело мигала разноцветными лампочками елка в школьном дворе, весело мерцали золотыми огнями нарядные витрины, мимо которых Антон с Игнатом шли через метель, смаргивая густой снег с ресниц, и вообще было весело. Они нарочито гоготали, когда завалились в холл Дома творчества, где раздевалась мелкота, спеша на свои кружки, — расфуфыренные девчонки в балетных юбочках, смешно топорщившихся над штанами из ватина, серьезные очкарики-мальчишки в обнимку с какими-то «деревянными полуфабрикатами», как выразился Игнат — в Доме творчества был, помимо всего прочего, авиамодельный кружок. Антон с Игнатом были взрослые, тринадцатилетние, циничные, им на фиг не сдались ни танцульки, ни модельки. В школьном коридоре Игнат успел показать Антону обложку видеокассеты, стащенной у отца: на ней была фотография голой женщины, насквозь проткнутой толстенным колом. Вот это вещь. Антон восхитился, но вообще-то с трудом заставил себя поразглядывать картинку. Наверняка это был фотомонтаж, но кровавые потеки на коле и на голом теле выглядели слишком натурально. «Я тебе потом дам позырить», — пообещал Игнат, и Антон храбро согласился: «Ага». Хотя, вообще-то, видео с кассеты он не стал бы смотреть даже под угрозой пыток… Нет, стал бы, лишь бы только его не зачморил Игнат. От перспективы смотреть кино Антона заранее тошнило, и заранее страшно было оттого, что жуткую кассету могут обнаружить родители.

   — Вы куда, парни? — спросил охранник.

   — Мы это, в кружок рисования записались, — соврал Антон.

   — Ага, батику учиться будем, — добавил Игнат.

   Что такое батик, никто из них толком не знал, и они долго смеялись потом в гулком коридоре. Какое идиотское слово — батик.

   Мелкота разошлась по своим кружкам, и стало очень тихо. Антон и Игнат спрятались за пыльной бархатной портьерой возле актового зала и следили за коридором. Тот был широченным, с большими окнами: когда-то Дом творчества был купеческой усадьбой. Затем стал Домом пионеров. Когда пионеров отменили, здание переименовали в Дом детского творчества. Про эту постройку ходили всякие легенды, вроде того что под усадьбой есть подземные ходы, которые тянутся до берега реки, а в глубоких подвалах чекисты расстреливали неугодных советской власти. Антона же больше всего занимала легенда о том, что лет тридцать тому назад в Доме пионеров работал сторожем настоящий маньяк, который похитил девочку, запер ее в катакомбах под усадьбой и делал с ней всякие вещи. По отношению к подробностям «всяких» вещей Антон испытывал мерзкое стыдное любопытство.

   Пока Антон, как умел, пытался пересказать Игнату легенду про маньяка, в коридоре появились три уборщицы с ведрами и швабрами. Одной из них действительно была Саша-лохушка, а две другие — обычные толстые тетки. Уборщицы о чем-то переговорили, и Саша пошла в самый конец коридора, а затем налево. Еще одна уборщица пошла по центральной лестнице наверх, а последняя ушла в туалет в другом конце коридора и принялась с жестяным грохотом наливать воду в ведра.

   — Как будто там слон ссыт, — сказал Игнат, и они с Антоном снова засмеялись. Впрочем, надо было поторопиться, пока их не засекли. Они выбрались из-за портьеры, быстро прошли коридор и свернули налево. Там была широкая мраморная лестница в несколько ступеней. А дальше — большая узорчатая дверь с цветными стеклами. К удаче Антона с Игнатом, приоткрытая. В щель было видно, как многочисленные лампы отражаются в желтом, как масло, паркете.

   — Чего там такое? — шепотом спросил Игнат.

   — Бальный зал, — тихо ответил Антон. — Там старшие девчонки вальсу учатся. Я как-то по телику видел, по местному каналу.

   Игнат ухмыльнулся и придвинулся ближе к двери, заглядывая в щель. Антон опустился на корточки возле одного из немногих прозрачных стекол.

   Саша сходила куда-то в дальний угол зала, скрылась в закутке — видимо, там был туалет, — принесла ведро воды и начала мыть пол.

   — Какой отстой, — прокомментировал Игнат.

   — Да уж, — отозвался Антон. — А вообще, моя мама немного знакома с ее матерью. Говорит, они многодетные. Пятеро у них, что ли, детей. Кроме Саши. Или уже шестеро.

   — А какого хрена ее родаки презерами не пользуются? — заметил Игнат. — Плодят нищебродов.

   — Не знаю, — ответил Антон. — Может, денег нет?

   — Тогда нефиг трахаться, — подытожил Игнат. Вообще-то, он еще более грубо сказал. Антон был с ним совершенно согласен.

   Саша возюкала тряпкой по паркету, смотреть на это дело быстро стало скучно, и Антон с Игнатом уже хотели было уйти. Но тут Саша остановилась перед зеркалами — вся дальняя стена зала была в зеркалах. Постояла-постояла и сделала реверанс. Растянула в стороны свою безобразную длинную черную юбку и присела. Игнат и Антон дружно фыркнули и зажали рты, тряся друг перед другом кулаками, — еще услышит их эта дурында. Хорошо, в зале горел яркий свет, а в коридоре, наоборот, было сумрачно, так что из-за цветных стекол вряд ли хоть что-то оттуда было видно.

   А дальше Саша отмочила. Взяла швабру — и давай танцевать с ней самый настоящий вальс. Раз-два-три, раз-два-три. Похоже, подсмотрела, как девчонки в танцевальных кружках занимаются, потому что получалось у нее ну очень убедительно. Антон и Игнат аж забулькали от смеха, затыкая рты кулаками. Раз-два-три. В янтарно-золотистых глубинах паркета скользило Сашино долговязое неуклюжее отражение.

   — Синдерелла, — сказал Антон, припомнив почему-то сказку про Золушку: в прошлом году эту сказку всем классом мучили на уроке английского.

   — Принцесса швабры, — изгалялся Игнат. Вдруг он с заговорщической улыбкой полез в свой огромный черный рюкзак с серебристыми цепочками и достал полароид.

   — Круто, — прошептал Антон. — Ты прямо агент ноль-ноль-семь. А батя тебя не пришибет?

   — Батя не заметит. Я тихонько на место положу. — Игнат нацелил камеру на танцующую Сашу. Когда она повернулась так, чтобы было хорошо видно швабру, нажал на кнопку.

   — А у твоего бати цифровой фотоаппарат есть? — полюбопытствовал Антон. — Мой говорит, что за цифровиками будущее.

   — Есть, — солидно ответил Игнат. — Но тогда батя мне точно башку до жопы вобьет, если возьму. К тому же этот удобнее.

   Полароид тихо зажужжал, высовывая квадратный язык снимка. Игнат отвернул карточку от света. Подождали. Получилось отлично: четко, ярко, Сашино лицо было различимо и узнаваемо даже на еще не до конца проявленном снимке. И конечно, было понятно: она именно танцует. В бальном зале. Со шваброй.

   — Жаль, видео нельзя снять, — посетовал Игнат, бережно пряча карточку в рюкзак.

   — Ага, — откликнулся Антон. — Ну что, может, домой пойдем?

   И они пошли. А Саша все вальсировала в полнейшей тишине пустого бального зала, в огромные окна на нее таращилась черная морозная темень. Раз-два-три. Вот лохушка-то.

   На следующий день Антон хотел показать снимок приятелям-одноклассникам еще до уроков, чтобы вместе поржать, но Игнат сказал, что пока не надо, мол, у него есть идея получше.

   — Какая?

   — Пока не знаю. Но думаю. Чего показывать — постебались и забыли. Надо, чтоб жахнуло.

   При этих словах Антону представилась здоровенная петарда. До урока оставалось пять минут, но со двора до сих пор доносились хлопки — младшие пацаны подрывали петарды, которые перед новогодними праздниками продавались на каждом углу.

   Вместо геометрии Гильза решила провести классный час. Пилила двоечников за итоги четверти, отругала Сысоеву за свежий пирсинг в носу — и впрямь уродливый: на еще воспаленной вокруг прокола коже металлический кругляшок смотрелся как большой прыщ. А потом Гильза всех огорошила:

   — Городская администрация выделила младшим и средним классам билеты на елку. Так что будьте добры, в субботу, в одиннадцать часов. В десять собираемся на первом этаже возле раздевалки.

   Разумеется, класс начал возмущаться.

   — Да зачем мне елка? Я что, детсадовец? — басил уже ломающимся голосом долговязый Ванченко. — Я лучше посплю!

   — Ванченко, ты хоть ради кулька с конфетами можешь пошевелиться? — едко спросила Гильза. — Администрация потратила деньги на сладкие подарки для вас, а вам ради этого и с кровати себя сковырнуть пораньше, видите ли, лень!

   — А можно я приду в костюме зайчика? — смачно спросил Центнер, с достоинством лыбясь в ответ на последовавший взрыв хохота, — все представили, как будет смотреться заячий хвостик на здоровенной Центнеровой заднице.

   — Хоть в костюме снежинки, — наждачным тоном ответила Гильза. — Главное, приходи вовремя.

   Игнат сидел молча, но при этом улыбался до ушей. Антон с любопытством посматривал на друга. Кажется, у того созрел крутой план.

   Удивительно, но к десяти часам в субботу подгреб почти весь класс. Даже Саша явилась. Как обычно, стояла несколько в стороне от всех. Из-под короткого старого пуховика, из которого она выросла, топорщилась ее длинная черная юбка, как всегда, вся в каких-то волосьях. Антон опять вспомнил, как мама однажды сказала, что у Саши то ли пятеро, то ли уже шестеро младших братьев и сестер. Небось, каждая конфета к Новому году на счету. Вот она и пришла за подарком…

   А Игнат все улыбался, но план свой раскрывать не спешил. На секунду-другую Антону стало как-то неуютно, он даже подумал, не отговорить ли друга от затеи, но промолчал. В конце концов, Саша сама виновата. Нечего было вальсировать со шваброй. Лохи всегда получают по полной программе. Это закон.

   На елку пошли в Дом творчества. Там, кроме их класса, было полно народу. Праздник оказался организован не так ужасно, как Антон ожидал. «Конечно, отстой, но не полный», — как определил Игнат. Большую часть времени сидели в зале для театральных представлений и смотрели пьесу про Деда Мороза и Санта-Клауса, со вполне взрослыми шуточками. Как эти двое сначала конкурировали, а потом вместе боролись против бандитов. Потом мелкота в костюмах пошла хороводить вокруг елки в том самом бальном зале, где пару дней назад танцевала Саша. Средние классы валяли дурака. Ванченко натянул свитер на голову, ходил кругами и говорил, что он — великий Кукурузо. К счастью, продолжалось это все недолго, и высокий худой мужик в пожеванном костюме Деда Мороза начал вручать кульки с конфетами. Младшеклассники пищали стишки, народ из средних классов получал подарки просто так — судя по молодым и усталым глазам над пыльной ватной бородой, мужик был явно не из тех, кто станет лишний раз связываться с подростками.

   Только Светка Гарбузова выпендрилась — попросила включить клубную музыку и так станцевала, вращая обтянутыми джинсой бедрами над голой талией и сверкая камешком в проколотом пупке, что у «Деда Мороза» челюсть отвисла, даже под бородой было заметно. После чего Светка приняла свой подарок с достоинством звезды мирового уровня.

   А затем очередь дошла до Саши. Антон невольно оглянулся на Игната, когда Саша скованно вышла из толпы. Игнат достал снимок из большого нагрудного кармана — специально ведь джемпер с карманами надел — и выкрикнул:

   — Саш, а давай тоже станцуй! Ты ведь тоже можешь!

   Саша замерла на месте, ее протянутая за подарком рука застыла, как у выключенного робота.

   — Пацаны, смотрите, как она танцует. — Игнат пустил карточку по рукам. Сразу послышались смешки. — Давайте вместе попросим, чтобы она станцевала! А, она ведь не может без швабры! Надо ей швабру дать! Саш, станцуй! — Выкрики Игната подхватили другие мальчишки. — Включите вальс!

   Саша медленно повернулась к классу. У нее было совершенно белое лицо человека, в которого выстрелили в упор. Во всяком случае, так подумал Антон. Такого лица он ни у кого раньше не видел. Даже в фильмах, где расстреливают. От взгляда на это пустое от боли лицо Антону вдруг сделалось по-настоящему страшно.

   Нарядный кулек, который ей уже успел вручить мужик в костюме Деда Мороза, выпал из Сашиной руки и шлепнулся на пол. Его кто-то подобрал, мальчишки стали перебрасываться им как мячом.

   — Саш, станцуй, тогда отдадим!

   Кулек порвался, конфеты посыпались на пол. Кто-то случайно наступил на одну, на вторую. Саша резко повернулась и выбежала прочь из зала — но не со стороны лестницы, а со стороны загибающегося куда-то узкого коридора.

   Тут наконец очнулась Гильза, тоже, похоже, обалдевшая от такого представления, и начала орать, что будет звонить родителям и что «пойдите извинитесь перед ней сейчас же!». Мальчишки переглядывались и глупо, смущенно улыбались — до многих уже дошло, что выходка получилась по-настоящему злой. На полу давлеными жуками валялись растоптанные конфеты — из оберток, будто внутренности, вылезла шоколадная начинка. Антона ощутимо подташнивало. Как тогда, когда Игнат показал ему картинку с проткнутой толстым колом женщиной. Нет, даже еще сильнее.

   Гильза тем временем отобрала у кого-то злополучную карточку и затрясла ею:

   — Кто сделал эту фотографию? Вы что, напакостили и даже признаться не можете? Учтите, если я не найду зачинщика, то придумаю, как наказать весь класс. И уверяю, мало вам не покажется!

   Игнат схватил стоявшего в каком-то ступоре Антона за плечи и повлек в сторону. Гильза как раз отвернулась от них, народу было много, так что им удалось спрятаться за елкой, а потом быстренько перебежать в отходящий от зала узкий коридор. Лучше бы, конечно, к лестнице, а потом через большой коридор к раздевалкам. Но тогда классуха точно бы их заметила.

   — Переждем шухер, — сказал Игнат, когда они завернули за угол. — Гильза свалит, тогда пойдем.

   — Блин, она ведь все равно узнает, кто фотку сделал, — сказал Антон.

   — А как? Где у нее доказательства? Она что, отпечатки пальцев пойдет снимать? И вообще, я скажу, что фотку мне старшие пацаны отдали. Пусть попробует докажет, что это я. — Игнат умел быть очень напористым.

   — Ну ладно, — примирительно согласился Антон, прислушиваясь к визгливым выкрикам классной. — Чего сейчас делать-то будем? Похоже, все это надолго.

   — Пойдем пока подвал посмотрим, — предложил Игнат, указывая на узкую лестницу, ведущую вниз. И они пошли.

   Подвал оказался на удивление большим — с арочными сводами из старого темного кирпича, с массивными колоннами и многочисленными ответвлениями от центрального коридора. Кругом громоздился всякий хлам: пропылившиеся декорации, старая мебель, пустые рамы в облезшей позолоте. Окна были крошечные, с ладонь, забранные частой решеткой. Кто-то уже успел включить в подвале электричество — редкие желтые лампы под потолком сочили будто бы протухший, тусклый свет. Антон и Игнат разглядывали декорации, надавали щелбанов выстроенным в ряд гипсовым Ленинам (крайний был с отколотым носом), потом Игнат нашел плюшевую тряпку, не столько черную, сколько серую от пыли, лег в большой пустой ящик и принялся изображать Дракулу. А затем они услышали плач.

   Антон с Игнатом осторожно двинулись вперед. В глубине очередного ответвления, отходившего от коридора, стоял большой металлический шкаф. Тихий плач доносился оттуда. Они по очереди выглянули из-за угла.

   — Это она, — прошептал Игнат.

   — Пойдем отсюда, — предложил Антон. Все разыгравшееся было веселье вмиг сошло на нет, снова стало мерзко и тошно.

   — Не-е, — тихо протянул Игнат. — Она лохушка и слабачка. Такие от жизни всегда получают по полной.

   — Давай просто оставим ее в покое.

   — Не-е, — Игнат начал красться вдоль стены и поманил за собой Антона. — Толкай, — сказал он, когда подкрались к самому шкафу, и они вместе налегли на металлическую дверь с ржавыми петлями. Петли завизжали, дверь с грохотом захлопнулась.

   — Не надо, выпустите меня! — донесся изнутри слабый Сашин голос. Но Игнат уже вставил в ушки для замка тяжелую кочергу, которую нашел тут же.

   — Выпустите, пожалуйста! — Саша забарабанила в дверь кулаками. Антон поразился, какой тихий получился звук.

   — Слушай, это уже перебор, — прошептал он. — Давай откроем.

   — Не-е, — жестко улыбнулся Игнат. — Лохов имеют. Всегда. Так говорит мой батя. Нехрен быть лохом. Вот теперь пошли.

   Когда Игнат вот так улыбался — чужой, взрослой улыбкой, — Антон всегда отступал. Лишь нашел в себе силы возразить напоследок:

   — Блин, ну ведь это же настоящий криминал!

   — Да в каком месте криминал-то? — удивился Игнат. — Ну, посидит она там немного. Мы вечером сюда придем и откроем. Чего ты очкуешь?

   У Антона стало уже совсем мерзко на душе, но он вынужден был согласиться. Действительно, что с этой лохней случится за несколько часов? Да ровным счетом ничего.

   Однако вечером в Дом творчества прийти не удалось. Когда Антон с трудом отпросился у родителей ненадолго перед ужином и зашел за Игнатом, выяснилось, что того посадили под домашний арест. Отец Игната все-таки каким-то образом узнал, что сын без спросу брал и таскал в школу его полароид, и запретил Игнату гулять все выходные, до самого понедельника. Игнатов отец был суровый мужик, Антон его немного побаивался.

   В одиночестве Антон дошел до Дома творчества, даже зашел внутрь, но в бальном зале снова шел праздник, вход в коридор, ведущий к подвальной лестнице, загородили листами фанеры, обклеенными фольгой, да в придачу Антона не пустили в сам зал — у него не было пригласительного билета.

   Пришлось идти домой.

   «Может, ее уже нашли и выпустили», — успокаивал себя Антон перед сном. Наверняка ведь в подвал кто-то ходит. Те же уборщицы. Хотя, судя по слою пыли на полу, там вообще редко кто появляется…

   В воскресенье всей семьей с самого утра поехали в гости и вернулись поздно вечером. Днем Антон, по правде сказать, вовсе забыл про Сашу. А вечером вновь успокоил себя, что наверняка ее освободили. И завтра утром он увидит ее в школе.

   Однако в понедельник Саша в школу не пришла.

   — Да не ссы, может, она просто заболела, — успокаивал Антона Игнат.

   И все-таки Антона начало потряхивать. Ощущение было такое, словно у него, как при гриппе, поднимается температура.

   После пяти уроков Гильза устроила классный час, и Антон мрачно ожидал допросов относительно фотографии, но все оказалось значительно хуже. После звонка в класс математики зашел милиционер с непроницаемым сухим лицом. А что касается классной — пожалуй, впервые у непробиваемой Гильзы, способной поставить на место самых отъявленных стебщиков и хулиганов, был потерянный, даже испуганный вид.

   — Ребята, у нас Саша Макарова пропала. Постарайтесь вспомнить, кто видел ее после этой вашей безобразной выходки… о которой я с вами потом поговорю отдельно… Кто-нибудь видел, куда она пошла после того, как вышла из Дома творчества? Может, с ней был какой-то взрослый? Может, ее пригласили в машину? Пожалуйста, очень постарайтесь вспомнить. Это крайне важно.

   Разумеется, никто из одноклассников ее не видел и ничего не знал. Антон едва мог спокойно сидеть на месте, его уже не на шутку лихорадило. «Молчи. Мы ничего не знаем». — Такую записку передал ему Игнат под партой. И Антон молчал. Присутствие милиционера погрузило его в какой-то ошалелый ужас. Сразу представилось, как этот милиционер приходит домой, разговаривает с родителями… Антон отчетливо увидел мамино испуганное лицо. Нет, нет. Антон молчал и даже сумел сохранить самообладание, так что милиционер ничего не заподозрил, когда стал опрашивать ребят по очереди.

   После школы Антон едва дошел домой, у него просто ноги подгибались. Почти вся суббота. Все воскресенье. Понедельник. Сколько люди могут выжить без воды? Трое-четверо суток? Неделю? Антон не помнил. Он попробовал поискать в энциклопедии и заметил, что у него трясутся руки. Раз-два-три. Что они с Игнатом, собственно говоря, наделали?

   Ближе к вечеру он пошел к Игнату. По телефону решил не звонить. Папа однажды рассказывал, что телефоны всегда прослушиваются.

   — Игнат, надо поговорить, — тихо начал Антон в прихожей. — Давай сейчас пойдем и освободим ее. — Больше они не называли Сашу по имени, и лохушкой тоже не называли, только «она». — Ну это уже реально серьезно. Она ведь там умереть может.

   — И как ты это представляешь? — спросил Игнат, снова включая свой невыносимый взрослый тон. — Мы приходим и вытаскиваем ее? Она там уже наверняка без сознания лежит. И чего мы скажем охраннику, который там на входе всегда торчит? Извините, мы тут одноклассницу на пару дней забыли? А щас решили забрать? Да нас в ментовку сразу укатают! Ты хочешь в ментовку? Я — нет!

   — Игнат, ну ведь это же убийство! — отчаянно прошептал Антон.

   — Если мы будем молчать, никто не узнает, — отрезал Игнат.

   — Слушай, если ты сейчас не пойдешь со мной, я… ну не знаю… я сам в милицию пойду!

   — Если что-нибудь вякнешь про меня — я тебя убью, — сказал Игнат, и каждое из этих слов ощущалось будто свинцовая затрещина.

   — А я думал, мы друзья, — пробормотал Антон.

   — Я не дружу с лохами и трусами. Если скажешь хоть кому — я тебя точно убью.

   Антон смотрел на широкие темные брови Игната, на его крепкие плечи, и почему-то ничуть не сомневался в том, что сказанное — не пустые слова. Тощий белобрысый Антон был ниже Игната и слабее. Он не победил бы даже в обычной драке.

   — Чего вы там шушукаетесь? — В прихожую заглянула мать Игната, фигуристая домохозяйка в коротком розовом халате.

   — Ничего, — ответил Антон будто во сне. — Мне пора. До свидания.

   И, не глядя больше на Игната, молча вышел.

   Он долго не мог решиться. Ни за ужином, ни после ужина. Он чувствовал себя зомби — да, вот именно, самое правильное определение. Раньше Антон не понимал фильмов про живых мертвецов — такие истории всегда казались ему бредом. А теперь он понял, каково это — ты вроде двигаешься, что-то делаешь, но внутри у тебя воняет мертвечиной.

   Уже в кровати Антон вспоминал одну историю, которую прочел в старой газете, из тех, что хранились на дачном чердаке, предназначенные для растопки. Там была большая статья про мать, которая держала в шкафу одного из своих трех детей. Самого нелюбимого. Родившегося после изнасилования или что-то такое. Антон даже имя мальчика запомнил — Алешенька. Этот Алешенька жил в шкафу несколько лет, его кормили, но мало, из-за чего мальчик стал похож на обтянутый кожей скелет с раздутым животом. А какал он в трехлитровую банку. Антон почему-то это тоже хорошо запомнил. Статья сопровождалась большими фотографиями — мальчика на больничной кушетке и того самого шкафа, откуда его достали милиционеры. Узкий тесный шкаф. И омерзительная грязная банка.

   Алешеньку хотя бы кормили. А каково сидеть в шкафу без еды и воды?..

   В конце концов Антон заснул, и ему снились кошмары. Будто он вместо Саши заперт в железном шкафу. Настолько тесном, что не выпрямиться, а сидя — не вытянуть ноги. В кромешной черноте виднелось крохотное оконце — вроде окон в подвале Дома творчества — только совсем маленькое, со спичечный коробок. Через это окошко Антон смотрел, как в подвале одна за другой гаснут тусклые лампы. И когда последняя погасла, он проснулся.

   Наступил вторник. За завтраком Антону кусок в горло не лез. Пошли четвертые сутки. В подвале прохладно. Может, Саша еще жива. Может, лежит без сознания. Четвертые сутки. С каждым часом все меньше шансов найти ее живой. Никогда еще Антон не чувствовал ход времени так отчетливо. Будто он проглотил наручные часы без круглого защитного стекла и острая стрелка каждым движением царапает стенки желудка.

   Выйдя из дома, Антон наконец решился. Вместо школы он пошел к Дому творчества. По пути пару раз видел на столбах свежее объявление: «Пропал человек…» и блеклая черно-белая Сашина фотография. Почти незнакомая девчонка. Довольно симпатичная, кстати. Пухлогубая, курносая. Антон вдруг понял, что за все годы, пока учились вместе, он никогда толком не смотрел однокласснице в лицо.

   Он подходил к колоннаде центрального входа Дома творчества и больше всего на свете боялся, что его сейчас не пустят. В таком случае он решил сразу идти в милицию, и будь что будет. Пусть родители ужасаются. Пусть его накажут. Пусть даже в колонию… или в тринадцать еще не отправляют в колонию? Антон точно не знал. Пусть.

   Однако его пропустили. За столом на входе сидел тот же самый, добродушного вида охранник, что пропустил Антона с Игнатом в первый раз, когда они пришли шпионить за Сашей и когда Игнат пошутил про батик. На сей раз охранник даже не спросил, куда и зачем Антон направляется. Только сказал:

   — Там сейчас проходит новогодний утренник для неблагополучных детей. Ты если встретишь кого-то из них — угости конфетой. Не пожалей, ладно? У тебя ведь наверняка конфеты с собой есть.

   Антон удивился — у него действительно были конфеты: в рюкзаке с субботы так и лежал сладкий подарок, забытый из-за всех переживаний. Он ничего не сказал охраннику, только кивнул и поскорее проскочил мимо. Побоялся дальнейших вопросов. Или того, что охранник, явно наблюдательный, что-нибудь прочтет по его лицу.

   В большом коридоре было очень тихо. Не доносилось ни музыки, ни голосов. «Утренник для неблагополучных детей». Вообще-то обычно говорят — «для детей из неблагополучных семей». Наверное, утренник уже закончился. И хорошо. Антону вовсе не хотелось сейчас наткнуться на каких-нибудь задиристых пацанов.

   Поворот, несколько ступеней вниз. За стеклами бального зала было сумрачно, будто там задернуты шторы. Точно — утренник закончился. Вот и прекрасно. Антон потянул на себя дверь и проскользнул внутрь.

   Штор на окнах не было, но на улице за какие-то пять минут, пока Антон раздевался, сдавал куртку в гардероб и шел сюда, стало очень пасмурно. За большими стеклами простиралось равномерно-серое, мглистое небо. И что-то не так было с елкой. Почему-то она тоже была сплошь серая, будто пыльная. Подойдя ближе, Антон понял, в чем дело: с ели осыпались все иголки, остались лишь тонкие серые ветки, на которых по-прежнему висели игрушки, они отчего-то слегка покачивались и мягко мерцали в сумеречном свете. Антон принялся медленно обходить елку по кругу. Что тут произошло? Забыли закрыть окна, и елка померзла, как цветы на подоконниках? Но ведь елки растут в лесу и не боятся холода. Тогда почему же…

   Антон вздрогнул: из-за елки вышла девочка. Еще полминуты назад, он точно знал: в зале никого не было, да и за лысой елью трудно спрятаться. Девочка оказалась младше него, тощенькая и очень плохо одетая, буквально в какие-то расползающиеся обноски, а самое главное — половина головы у нее представляла собой глубокую вмятину. Будто разбили круглую вазу и часть стенки провалилась внутрь. На сколах виднелось что-то черное, давно засохшее.

   — Привет, — тихо сказала девочка. — Меня зовут Полина. А тебя как?

   — А… а… Антон, — выговорил он с нескольких попыток. — С т-тобой… что случилось?

   — Меня украл один дядька и держал в подвале. Привязал к трубе и играл со мной во всякие мерзкие игры. А потом я попыталась сбежать, и он стал бить меня по голове ломом.

   Антон с трудом оторвал взгляд от вмятины, полуприкрытой спутанными волосами, и посмотрел на голые ноги девочки — костлявые, в темных потеках.

   — М-можно, я пойду дальше? — заикаясь спросил он. Очень, очень хотелось убежать. Развернуться и выбежать из зала. Но — вторник. Четвертые сутки. Надо пройти бальный зал насквозь.

   — А ты разве не будешь водить с нами хоровод? — спросила девочка. Зубы у нее были желтые и очень длинные. И острые. Явно острые.

   — Но… — Антон попятился. Из-за полупрозрачной ели — ведь только что там никого не было! — стали выходить другие дети. В основном маленькие и тощие. Некоторые — очень маленькие. Как куклы. Как младенцы. Крохотные ходячие младенцы. Особенно Антона поразило одно существо — его не получалось даже назвать человеком — совсем крошечное, все покрытое слоистыми струпьями обгоревшей кожи, без глаз, вообще без лица. Но зубы были — крошечные и острые.

   — Меня никак не зовут, — едва слышно прошептало оно. — Мне не успели дать имя. Меня сожгли в печке, едва я родился. У моей мамы было трое детей, и она не хотела еще одного.

   — Меня зовут Аня, — сказала девочка со страшно обваренным лицом и слепыми белыми, будто сваренные вкрутую яйца, глазами без век. — Я забыла помыть посуду, и мой пьяный отчим засунул меня головой в большую кастрюлю с кипятком.

   — Меня зовут Тима, — сказал мальчик с засохшими рублеными ранами по всему телу. — Меня затащили в машину двое мужиков и увезли в домик лесника. Там они издевались надо мной, а потом забили лопатами.

   Из-за елки выходили все новые и новые дети — обгоревшие, изувеченные, с отрубленными конечностями, с выколотыми глазами. Похищенные. Заморенные голодом в подвалах. Убитые собственными родителями. И больше всего происходящего Антон сейчас боялся, что в следующий миг увидит, как из-за мертвой серой ели выходит Саша.

   «Здравствуй. Меня зовут Саша. Два мальчика заперли меня в железном шкафу в подвале и держали там, пока я не умерла».

   Дети окружили Антона и смотрели требовательно.

   — Будешь водить с нами хоровод? — повторила первая девочка. — Спой нам новогоднюю песенку. Нам так давно никто не пел песенок.

   Антон с ужасом понял, что не знает никаких новогодних песен, вот просто — ни единой. В голове вертелся только припев песни группы «Ария» — песни, которую Антон часто слушал, — «Я свобо-оден! Словно птица в небесах…» Но это было явно не в тему. Дети смотрели, приоткрыв рты, водя серыми языками по длинным желтым зубам.

   Антон вспомнил.

   — В лесу родилась елочка, в лесу она росла, — завел он, чудовищно фальшивя, и протянул руки в стороны, приглашая в хоровод. С одной стороны его взяла за руку Полина, с другой — полноватый мальчик с развороченной грудной клеткой. Дети встали вокруг елки по росту, так, чтобы взять за руки даже самых маленьких.

   — Зимой и летом стройная, зеленая была, — продолжал Антон, двинувшись вправо, глядя на украшенные мишурой мертвые еловые ветви прямо перед ним. — Срубили мы нашу елочку под самый корешок, — невпопад запел он, панически пытаясь вспомнить, что там дальше-то, но не вспоминалось. — И на праздник принесли, — начал импровизировать он, не попадая уже ни в такт, ни в рифму, ни в мелодию. Чужие пальцы в его руках были холодны как снег, нет, как земля, как комья земли в глубокой яме, где тайком хоронили — в лесу, или под забором, или на свалке, или где-то еще.

   Антон кое-как закончил песню, выдав уже полнейшую отсебятину. Отстой, сказал бы Игнат, полнейший отстой. Но детям, кажется, понравилось. Они снова окружили Антона плотным кольцом.

   — А теперь давай подарки, — сказала Полина. — Ты ведь принес нам подарки?

   Антон снова запаниковал — никаких подарков у него не было. И тут он вспомнил про конфеты.

   — Да, у меня есть маленькие подарки, — сказал он и расстегнул рюкзак. Пальцы прыгали. — Совсем маленькие, но все-таки…

   Он начал раздавать детям конфеты, отчаянно надеясь, что хватит действительно на всех. Что будет, если конфет окажется мало и кто-то обидится — об этом он боялся думать. И ему повезло. Конфет в мешочке оказалось ровно столько, сколько детей.

   — Спасибо, — тихо сказала Полина. — Было очень весело. Ты можешь идти.

   Антон схватил в охапку расстегнутый рюкзак и деревянной походкой направился в сторону коридора, ведущего к подвальной лестнице. Мог бы пойти и на выход. Ему так хотелось на выход! Но четвертые сутки… Саши среди тех детей не было. Значит, еще есть надежда, что она жива.

   В коридорчике было темно, а на лестнице — еще темнее. В подвале же вообще царила тьма кромешная. Где находился выключатель, Антон не знал. Он помедлил и достал из рюкзака ключи от дома. На кольце вместе с ключами висел брелок — глупый, девчачий, в виде сердечка, но зато со встроенным фонариком. Мама подарила. Сдавишь сердечко между пальцами — и фонарик светит, очень удобно, когда возвращаешься домой во вторую смену, а в подъезде опять разбили лампочки. Антон стеснялся брелока перед Игнатом и старался не доставать при нем ключи… Да на фиг Игната! И дурак, раз стеснялся. Такая хорошая вещь.

   Фонарик светил исправно и ярко. Белый свет доставал до дальних залежей мебели почти в самом конце длинного подвального коридора. Антон двинулся вперед. Где там этот шкаф… Где-то почти в самом конце — повернуть налево.

   И тут из пустого ящика прямо перед Антоном вынырнул кто-то маленький, головастый. Из того самого ящика, в котором Игнат изображал вампира.

   Антон остановился. Существо мало походило на ребенка. Иссиня-бледная кожа в темных прожилках, огромная шишковатая деформированная голова с крошечными, как горошины, сплошь черными глазками — один смотрел прямо на Антона, а другой располагался чуть ли не сбоку, на виске. Вывернутые ноздри. Широченный кривой рот. Длинные ногти… нет, когти. Острые черные когти на маленьких пальцах.

   — А ты кто? — хрипло спросил Антон.

   — Подарок, — просипело существо, проигнорировав вопрос. — Где мой подарок?

   — Извини, у меня больше нет подарков, — плавающим голосом ответил Антон. — Кончились. Извини. Пожалуйста… можно я пройду?

   Но существо подвинулось, загораживая узкий проход между башней из старых столов и пыльными подрамниками.

   — Подарок, — прошелестело оно, глядя на руки Антона. — Мне тоже нужен подарок! — Зубы у существа оказались совсем не такие, как у детей в зале, а еще страшнее — очень тонкие, очень частые, прозрачно-белые, заостренные как иглы.

   — Подарок…

   Антон мучительно соображал. Ящик, похожий на логово вампира…

   — Хорошо, вот тебе подарок. — Антон засучил рукав и сунул существу под нос голое запястье. Существо обнюхало руку. Антон зажмурился, когда запястья коснулись зубы-иглы. Было почти не больно. Наверное, из-за страха. А еще существо омерзительно хлюпало, пока насыщалось.

   — Иди. — Узкий язык скользнул по окровавленным зубам. Существо медленно скрылось в ящике. Антон прошел мимо, стараясь в ящик не светить.

   Непослушной рукой достал носовой платок, кое-как намотал на запястье. Где же этот шкаф? На миг Антон испугался, что заблудился. Должен же быть где-то неподалеку от того ящика…

   Вот арка, боковой тупиковый зачаточный коридорчик. А вот и шкаф. Кочерга была на месте. Пришлось выключить фонарик, спрятать ключи в карман, застегнуть на молнию — еще не хватало потерять ключи в этой темноте! — и взяться за кочергу двумя руками. Хорошо засела, зараза. Попытки с десятой Антон ее вытащил из ушек для замка. Бросил с гулким грохотом. Принялся дергать молнию на кармане. Руки опять тряслись, да что ж такое…

   Включил фонарик. Помедлив, открыл створку. В нос ударил резкий запах мочи. Саша лежала на дне шкафа, свернувшись калачиком, и даже не пошевелилась, когда Антон навел на нее свет фонарика. Неужели все-таки умерла, ужаснулся Антон.

   Он осторожно потрогал Сашу за плечо. И та подняла голову. Огромные дикие глаза. Антон даже испугался в первое мгновение, но тут же понял, что в этих глазах был человеческий, живой ужас. Сухо рыдая, Саша протянула к нему руку.

   — Прости меня, — беззвучно сказал Антон. Нужно было две свободные руки, чтобы помочь ей выбраться. Антон снова выключил фонарик, положил связку ключей в карман и вдруг заметил, что в подвале стало хоть и сумрачно, но все же довольно светло — из зарешеченных узких окошек лился будничный дневной свет.

   — Прости меня, — повторил Антон и наконец-то с облегчением заплакал.
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    Герман Шендеров

    Зла немерено

   

   [image: after_title]

Над рынком разносилось навязчивое «Зайка моя, я твой зайчик». Болотно-зеленый Grand Cherokee — или «Широкий», как его называл сам Дыба, — затормозил в коричневой снежной каше, похожей по виду на ту, которой переложены слои в вафельном торте. Дыба осторожно перешагнул грязевой сугроб, стараясь не запачкать туфли.

   — Уважаемый, не соизволите материально поддержать ветерана Афганской кампании? — раздался голос снизу. По наледи скреб колодками безногий инвалид в камуфляже. На запаршивевшей голове еле держался голубой берет. Дыба оглядел погоны и разбросанные по груди ветерана медальки, расстегнул молнию борсетки.

   — А что, сержант, где ноги оставил?

   — В Шутульском ущелье, — отрапортовал тот. — Сто восьмая мотострелковая.

   — Крепко вас тогда прижало…

   — Да, взяли в клещи, душманы гребаные… Слева, справа, — говорил инвалид, жадно следя за купюрами в руках Дыбы. — А у меня тридцать патронов, «ксюха» и полные штаны дерьма…

   — Да нет, — наигранно удивился Дыба, — какие душманы? Вы ж перемерзли там что цуцики. Я помню, в цинк клали как говядину мороженую.

   Взгляд инвалида потускнел, когда вместо денег из борсетки показался массивный кастет.

   — Ну что, мудак, значки снимешь или помочь?

   Полетели в слякоть медные подделки «За отвагу», «Ветеран»; среди них затесалась и не пойми откуда взявшаяся «За Чеченскую кампанию». Дыба тем временем надел кастет и сжал кулак; лжеветеран прикрыл голову.

   — Не ссы. Убогих не бью. Но еще раз увижу, что наших позоришь, — будешь на бровях ползать, понял?

   — Понял, — угрюмо кивнул попрошайка, и, дробно стуча колодками, спешно ретировался.

   Дыба напоследок вернулся к машине, глянул в боковое зеркало и удовлетворенно кивнул — сетка шрамов, широкая челюсть, бритый череп. В самый раз для наезда.

   На точки он не ездил уже давно — не для того Олег Дыбов пробивался наверх криминального мира Тулы, созывал бывших сослуживцев со всех уголков распавшегося СССР, чтобы собственноручно колотить окна и поджигать двери. Но на этот раз лох оказался с сюрпризом.

   Перед его появлением город наводнили афиши и объявления следующего содержания: «Торопитесь! Впервые в Туле знаменитый Вилкас Сайдулас, целитель-гипнотизер, ученик Кашпировского, проведет сеансы оздоровительного гипноза в ДК Туламашзавода 28, 29 и 30 января!»

   Торопиться никто не спешил: на первый сеанс пришло полторы калеки — бабки с банками воды да парочка городских сумасшедших. Но вскоре сарафанное радио о «чудесных» исцелениях — ушедших болях, выходе из запоя и едва ли не выраставших заново зубах — сделало свое дело: Сайдулас задержался в Туле, обратив на себя внимание местного криминалитета. Гастролеров из Москвы старались раньше времени не трогать, щупали осторожно и почти ласково, чтобы не прослыть беспредельщиками. Но гипнотизер засиделся в гостях, и бугры волей-неволей начали раскидывать, кому с него капнет удой. Решил случай — гипнотизер облюбовал себе офис на территории рынка, что у Новомосковского шоссе, а рынок был под Дыбой.

   Офис Сайдуласа располагался в бывшем пункте приема макулатуры у самой проезжей части. Потянув на себя обитую дерматином дверь, Дыба шагнул в коридорчик, устланный грязным линолеумом. У двери напротив выстроилась очередь: какая-то перекошенная бабка, студентик и семейная пара — суетливая женушка с заплывшим от чрезмерных возлияний мужем. За отдельным столом сидела конторская мышь в очках с толстыми линзами.

   Когда Олег мимо очереди рванул к двери с нарочито-медицинской табличкой «Приемная», кто-то из терпил было возмутился, но стоило Дыбе зыркнуть через плечо, как возражения утихли. Звякнув печатками, он повернул ручку двери.

   — …сознание покидает тело; ты чувствуешь, как снимаешь с себя руки и ноги точно перчатки; тело становится невесомым и пустым, как плащ-дождевик…

   Вкрадчивый, приятный голос с легким литовским акцентом обволакивал, лился в уши и оседал внутри навязчиво-липким медом; Дыба даже ненадолго застыл, наблюдая престранную сцену. Над сидящим на высоком стуле мальчонкой лет семи водил руками, отгоняя невидимых мух, тощий брюнет в черном костюме. Увидев Дыбу, он застыл, поправил пиджак, подтянул горло водолазки и откашлялся, собираясь что-то сказать.

   — Мужчина, за дверью ждите, не закончили еще! — опередила его какая-то пестрая тумбочка у входа. На поверку тумбочка оказалась приземистой бабищей лет сорока. — Сейчас с Ванечкой закончат, и будет ваша очередь.

   — Пасть завали! Кто сидя ссыт, тот слова не имеет! — привычно включил бычку Дыба, рассчитывая шугануть, скорее, не тетку, а хозяина офиса. — Щенка в охапку и на выход!

   Свиные глазки бабищи стрельнули по золотым печаткам под сбитыми костяшками, по торчащей из-под кожанки кобуре, по тупоносым туфлям; мелькнуло понимание, густо замешанное на страхе. Наседка вскочила, схватила своего цыпленка и торопливо увела, лепеча: «Пойдем, Ванечка, нас дядя потом вылечит…»

   Захлопнулась дверь. Двое мужчин оценивающе смотрели друг на друга. Дыба оглядывал кабинет гипнотизера — авангардистские картинки со спиралями, дипломы, похвальные грамоты и совершенно неожиданно — портрет Сталина над столом. Сам же Сайдулас представлял собой архетипического лоха: неопределенного возраста — то ли двадцати, то ли сорока лет, тощий как жердь, с невыразительными водянистыми глазенками, совершенно не подходящими образу гипнотизера. Тем страннее было, что Чача и Келоид, проверенные, опытные пехотинцы, приехали от Вилкаса мутными и напряженными, мямлили что-то про «гиблое дело» и нежелание «дергать судьбу за яйца».

   — Ну что, народный целитель, давай знакомиться! — первым заговорил Олег. — За Дыбу знаешь чего?

   Новоиспеченный коммерс неопределенно мотнул головой.

   — Так вот, Дыба — это я. Да ты прищемись, в ногах-то правды нет.

   Положив тяжелую руку на костлявое плечо гипнотизера — в чем тут жизнь-то теплится, — Олег усадил его в высокое кресло, предназначенное для пациентов. Уставился глаза в глаза.

   — Слыхал я, ты на пацанов моих жути нагнал. Признавайся, чем пугал? Мол, загипнотизируешь — сраться под себя начнут или писька стоять не будет?

   — Сказал, что душу выпью, — совершенно серьезно ответил гипнотизер, и эта его фраза кирпичом запала Дыбе в сознание, стукнулась о стенки черепа. Легкое балагурство и желание договориться без рамсов тут же сошли на нет.

   — Ты в городе человек новый, поэтому пока отделаешься предупреждением. А впредь за метлой следи, когда с уважаемыми людьми разговариваешь! — С каждой фразой Олег наклонялся все ниже и в итоге едва ли не уперся в бледный лоб прибалта. — Теперь я — твоя крыша. Секретутке своей скажи, чтоб все бабло за февраль в пакет сложила. Это за базар твой гнилой. За остальные месяцы — порешаем, не ссы. Я не жадный. Дошло или пояснить для тупых?

   — Я вам, шакалам, ни копейки не дам, — с напыщенной аристократической гордостью отвечал Сайдулас, растягивая гласные.

   Дыба не был настроен на долгие диалоги. Инстинкты сработали раньше мозга: низкий лоб с хрустом врезался гипнотизеру прямо в нос, и тот жидко лопнул раздавленной ягодой. Тощий свалился с кресла, застонал, прижимая руки к лицу. Сжав кастет в правой руке, Олег в последнюю секунду испытал гадливую жалость. Наподдал левой гипнотизеру по печени, ткнул беззлобно каблуком под ребра.

   — Слушай сюда, вафля. Даю установку — теперь ходишь подо мной. За несговорчивость ставлю на счетчик. Завтра мои приедут, ты отдаешь им два куска зеленых. День просрочки — десять процентов. Не отдал до конца месяца — пеняй на себя. Ты усек?

   Гипнотизер кряхтел и отхаркивался, поднимаясь на ноги, — живой. Он отряхнулся, с вызовом поглядел на Дыбу, после чего принялся декламировать, сглатывая кровь:

   
    
     Воздух воспаленный,

     Черная трава.

     Почему от зноя

     Ноет голова?

     Почему теснится

     В подъязычье стон?

     Почему ресницы

     Обдувает сон?

     Духотой спаленных

     Губ не освежить —

     Валентине больше

     Не придется жить.

    

   

   Закончив, Сайдулас резко провел двумя пальцами опешившему Дыбе по векам — среди детей такая подлянка называлась «мультики». Перед глазами Олега действительно заплясали серые круги. В горле запершило, будто там лопнул ком из сырой земли и плесени; Дыба закашлялся.

   — Слышь, чепушила, ты оху…

   — Теперь ты тоже на счетчике, — провозгласил гипнотизер.

   Бил его Дыба долго: старательно валял ногами по линолеуму, наступал на пальцы, до хрусткого доханья колотил по ребрам, таскал за волосы, тыкая разбитым в квась лицом в стены.

   — Вот так-то, мля. Завтра жду два куска зеленых, и не дай тебе бог просрочить, сука. Фокусник херов… — Отдуваясь, Дыба наконец выпрямился.

   Порядком вспотевший после расправы, он вышел из офиса, хлопнув дверью, а вслед ему испуганно пялилась очередь. Уже добравшись до «Широкого», проверил пейджер. Прочел сообщение, достал «Моторолу» размером с кирпич, вытянул антенну и набрал номер.

   — Алло, Алевтина Михайловна, звонили?

   — Олеженька, ты? У тебя шумно…

   — Это шоссе, извиняюсь. — «Олеженька» захлопнул дверь внедорожника.

   — Олеж, ты с сотового? Дорого же, — переживал голос пожилой женщины в трубке.

   — Да мелочь… Рассказывайте, что у вас? Обидел кто?

   — Ой, не дай бог, хорошо все. Спасибо хотела сказать…

   — За что?

   — Ой, скромник! — усмехнулась Алевтина Михайловна. — За мебель тебе спасибо огромное! И за игрушки для детишек. Наверное, кучу денег потратил?

   — Что вы, Алевтина Михайловна, я ж не из своего кармана, это все Фонд ветеранов, — не моргнув глазом соврал Дыба.

   — И все же спасибо тебе, Олежа. Не знаю, что бы мы без тебя делали.

   — Я ж разве не понимаю, сам в этом приюте вырос… А чего хотели-то?

   — Да тут люди из администрации приезжали, тебя искали — говорят, документы им проверить надо, да еще по пожарной безопасности… Я сказала, что все вопросы решает собственник.

   — Все верно.

   — Так ты подъедешь?

   — Как смогу, Алевтина Михайловна, так сразу…

   — Ну, с богом.

   Положив трубку, Дыба вдруг заметил на противоположной стороне шоссе копошащуюся в коричневой каше фигуру. Та то и дело пыталась подняться на ноги, но по неведомой причине вновь и вновь валилась в слякоть.

   «Бухой, что ли?» — подумал Дыба. Мимо, совсем рядом, прошла мамаша, отчитывающая мальца с безразмерным портфелем. Никто из них даже не повернул голову на беднягу. «Мож помочь?» — шевельнулась совесть, но Дыба тут же отбросил эти мысли — еще пальто испачкает. А фигура тем временем все же поднялась на ноги. Вернее, на ногу — вторая отсутствовала по колено. В натянутой по самый подбородок шапке, одноногий «поводил жалом» и застыл. Глаза инвалида прятались под изодранной тканью, но Дыба чувствовал, что взгляд направлен на него. Не шевелясь, Олег с минуту играл с одноногим в гляделки, пока не почувствовал, что в глазах темнеет. Резко втянув ртом воздух, он осознал, что не дышал все это время. Помотав головой, Дыба отвернулся и завел машину.

   — Развелось долбанутых! — буркнул он, выжимая сцепление.
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Сегодня у Дыбы намечалось еще одно дело, гораздо приятнее предыдущего. Припарковавшись у двухэтажного — дореволюционной еще постройки — здания, уродливо облицованного пластиком, он было подбежал к двери, но потом хлопнул себя по лбу. Вернулся в «Широкий», положил кастет в бардачок. В заднем стекле машины мелькнула низенькая тень — будто мальчишка какой. Совсем обнаглели!

   — Э, але, вагон здоровья? Помочь разгрузить?

   Тень не ответила, а на разборки времени не было — импортные котлы показывали почти четверть девятого. Опоздал.

   Вбежав в раздевалку, Олег наскоро содрал с себя одежду, бросил на скамью и, обернувшись выданным на входе полотенцем, буквально влетел в предбанник, встреченный сытым пьяным хохотом и ароматом шашлыка.

   Вокруг деревянного стола, уставленного закуской и запотевшими бутылками, собрался весь цвет Тулы. Тряслись от смеха обвисшие, почти женские сиськи Гагика — тот держал Пролетарский округ. Рядом, ссутулившись, недоверчиво нюхал мойву костлявый Шухер — этот отвечал за все пряничные палатки на пригородных трассах. Неловко ютился меж бугристых плеч бычков смущенный полукоммерс Женя Василенко, заправлявший производством и реализацией поддельных самоваров из крашеного алюминия. На елозящую у него на коленях рыжую ранетку он не обращал никакого внимания — не до нее, быть бы живу. А в дальнем углу одинокий, точно его окружало защитное поле, нет, не сидел — восседал — благообразный старичок с грустными добрыми глазами. Щеки его непрестанно шевелились. Варикозные вены на бледной коже перемешивались с синюшными контурами наколотых звезд, крестов и колючей проволоки. Купола православного храма на груди нежно окутывало облачко седых волос, а вот у порога было насрано раскидистым поносом старческих пятен. И когда этот старичок легонько, словно кто чиркнул спичкой, откашлялся, воцарилась тишина. Смолк Гагик, подавившись смешком, затихли проститутки, напряглись бычки, завертел головой полукоммерс.

   — Что ж ты, Олежа, опаздываешь? Уважаемые люди ждут, нервничают…

   Занервничал и Дыба, глядя в теплые усталые глаза законника. «Полны любви», — мысленно усмехнулся он. А было не до смеха.

   Вор в законе со смешным погонялом Юра Писка отличался крутым нравом. Бывший щипач, загремевший на кичу еще пацаном, он заехал на хату к одичавшим азерам. Южане, почуяв легкую добычу, прельстились молодым телом карманника, но тот оказался не робкого десятка. Заточенной монеткой — пиской — которую он всегда держал при себе за щекой — Юра пописáл троих человек, а потом еще час с лишним держал оборону против вертухаев. После смотрящий по зоне рассудил, что Юра поступил по понятиям и спросить с него нечего. Советский суд за понятия был не в курсе и накинул ему еще двадцатку за мокруху в камере. Откинулся Юра Писка уже взрослым, заматеревшим уголовником — с репутацией, погремухой, наколками и той самой монеткой, что сейчас перекатывалась у него во рту.

   Электричество наполнило воздух, пропахший табачным дымом, по́том братков и дешевыми духами проституток. В следующую секунду могло произойти что угодно — угодно маленькому старичку в расплывшихся наколках. Наконец тот выдохнул и огласил вердикт:

   — Шучу я, Олежа, чего напрягся? Штрафную опоздавшему! Ну-ка, Гагик, намути, нехер руки менять. А что все притихли? Мент, что ль, родился?

   И лишь после этой фразы, будто бы разрешающей времени течь дальше, гул разговоров вновь заполнил предбанник. Дыбе всучили до краев наполненный стакан, и тот одним глотком осушил его под одобрительное кряканье Гагика. Нос щекотнул запах шашлыка, рот наполнился слюной, но на столе вожделенного блюда не оказалось. Всё съели, что ли?

   — Так, ну, теперь, когда все в сборе… А ты чего тушуешься, Олежа? Тоже девочку выбери, пущай пока тебе плечи помассирует — вон ты какой нервный, — проскрипел Юра Писка. — Выбирай на вкус!

   Проститутки дружно повернулись к Олегу. Одна под тяжелым взглядом Дыбы застенчиво подтянула полотенце на грудь; морда же другой была покрыта прыщами как глубоководная мина — поди, еще восемнадцати нет. Рыженькая Дыбе понравилась — и грудь, и жопа — все на месте, но лишний раз обделять безобидного в общем-то Василька ему не хотелось. Решение нашлось само — оно пьяно пошатывалось в темном проходе, ведущем к бассейну.

   — А эта тоже работает? — кивнул Олег на силуэт в коридоре. — Эй, милая, ближе подойди!

   — Ты чего, Дыба? — испуганно спросил чернявый Гагик, вглядываясь во тьму коридора. — Нет там никого.

   — Как нет? А эта… — Дыба не договорил.

   — Олежа, — ласково спросил вор в законе, — ты на винт подсел? Или чего похуже?

   — Да вы разводите, пацаны! — с деланой бодростью хохотнул Дыба, но почувствовал, как капля холодного пота сбежала по позвоночнику и затерялась меж ягодиц. Одно дело, когда Юра Писка вперяет в тебя свои омертвевшие за десятилетия лагерной жизни фары, решая, жить тебе или умереть, и совершенно другое — когда видишь что-то, чего нет и быть не должно. — Вот я сейчас схожу проверю! Смотри, Гагик, если разводишь — я с тебя спрошу!

   Так, бросив угрозу и придав себе тем самым уверенности, Дыба пошлепал босыми ногами по кафелю во мрак. За спиной звенела тишина. «Ну, суки, я вам устрою!» — думал он в таком ключе, приближаясь к тени у бассейна.

   — Ну что, красивая, давай знакомиться! — нарочито громко обратился он к ней и щелкнул выключателем. В помещении загорелся свет, и Олег Дыбов — младший сержант триста сорок пятого парашютно-десантного полка, переживший бойню в ущелье Микини, успешно штурмовавший перевал Саланг, он же Дыба — грозный глава Зареченской ОПГ, которого побаивались даже цыгане, — шлепнулся на задницу, взвизгнул совершенно по-бабьи и пополз назад, отталкиваясь пятками прочь от воплощенного кошмара, что с шипением тянул к нему покрытые волдырями ладони.

   «Красивая» и правда была бы ничего, если бы не страшный, до обугливания, ожог, покрывавший всю левую половину тела. Левый глаз запекся вареным яйцом, правый беспорядочно вращался в глазнице; волосы продолжали тлеть, левая же грудь, вывалившаяся из легкомысленного пеньюара, аппетитно шкворчала. Запах шашлыка достиг апогея.

   — Сука! — сочтя, что отполз достаточно далеко, Олег вскочил на ноги и бегом вернулся в предбанник, тряся гениталиями, чем рассмешил ранеток. Те, однако, умолкли, едва Юра Писка цыкнул зубом.

   — Олежа! Что ж ты старика расстраиваешь? Вам, молодым, новое подавай, понимаю. В мои годы-то кокса никакого не было. Чефир там, анаша чуйская — это да. А ты, Олежа, этой дрянью не увлекайся. Ты нам живой и здоровый нужен, и при делах, — скрипуче подосадовал законник.

   — Да. Да. — Дыба смотрел в пол, пучил глаза: «Может, в водку что подсыпали? Или приколы у них такие? Наняли актрисульку… А как же она тогда шкворчит?» — В носу еще колыхался противный флер паленых волос и аромат шашлыка, от которого крутило пустой желудок. Поднять голову и посмотреть в сторону коридора Олег не решался. Перед глазами вновь потемнело, как тогда на шоссе.

   — Мальчики, он не дышит! Синий весь! — пискнула одна из ранеток.

   — Дыба, ты чего, Дыба? — посыпалось со всех сторон; Олега подхватили со спины, голова погрузилась во что-то мягкое. Подняв глаза, он встретился взглядом с волосатыми ноздрями Гагика. Дыба чувствовал, что умирает, но хуже того — не знает, что с этим делать. Легкие горели огнем, тем самым, что дотлевал в волосах страшилища у бассейна.

   — Ему искусственное дыхание делать надо! — пискнула рыжая избранница Василенко.

   — Тебе-то, лохудре, откуда знать?

   — Я вообще-то интернатуру заканчивала!

   «Зачем искусственное? — вдруг мысленно возмутился Дыба. — Я же и сам могу. Могу же?»

   И, чтобы проверить, вдохнул полной грудью. Тут же отступила тьма в уголках глаз, отхлынул из конечностей новокаин оцепенения; Олег встал на ноги, вырвавшись из объятий Гагика.

   — Прикиньте, мужики… Как дышать, забыл! — ошарашенно произнес Дыба, ощупывая горло. В сторону коридора он смотреть опасался.

   — Расслабиться тебе в мазу, Олежа. Может, в Сочах недельку прибалдеть, — по-отечески проскрипел Писка. — Ты меня найди завтра, у меня лепила есть проверенный…

   Олег ошалело кивнул и, не прощаясь, как ошпаренный выскочил из предбанника.
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Дыба гнал «Широкий» по ночной Туле, изо всех сил стараясь смотреть только на дорогу. Нужно было скорее добраться домой и проспаться от этой вездесущей дряни. «Утро вечера мудреней», — пульсировала мысль.

   В подъезде кто-то опять выкрутил лампочку, но сегодня Дыба, вопреки обыкновению, был благодарен неведомому хулигану — так был ниже шанс увидеть лишнее. Не раздеваясь, Олег тяжело плюхнулся на разложенный диван, отпил добрые грамм сто коньяка и уткнулся носом в подушку. Но сон, будто издеваясь, то накатывал, то вдруг отступал, наполняя сознание утренней бодростью, как труба горниста в пионерлагере.

   — Сука, да что ж ты будешь делать! — выругался Дыба, поднимаясь. Отправился на кухню, щелкнул плитой. Конфорка озарилась венцом синих болотных огоньков. Олег открыл шкаф над раковиной и принялся сбрасывать содержимое на столешницу — там, в глубине, должен лежать травяной сбор, подаренный Алевтиной Михайловной. «Сама сушила, — говорила она тогда. — Ты, Олежа, как плохо спать будешь, завари и пей на ночь, и никаких больше кошмаров». В тот день он не раз пожалел, что разбередил душу пожилой женщины жалобами на гнетущие муторные сны о товарищах, что навсегда остались в степях Афганистана.

   Травяной сбор Олег нашел на столе — как месяц назад бросил, так с тех пор он там и валялся, завернутый в фирменный пакет «Мальборо». Потянувшись к столу, Дыба случайно посмотрел в окно и замер. С высоты шестого этажа были хорошо видны неподвижные фигурки, застывшие на снежной глазури посреди растасканной на металлолом детской площадки, — дворник не убирался уже неделю: может запил, а может и сгинул. Там, по колено в снегу, стояло человек пять. Их бледные лица были направлены вверх, и Дыба не сомневался — смотрят они именно в его окно. Одноногий в шапке, натянутой на лицо, и обожженная проститутка — видать, кто-то с досады приложил профуру щами к каменке — были Олегу уже знакомы. К ним присоединился обледенелый, перекрученный бомж и огромная вспухшая старуха, из которой на снег сочилась темная жижа. Пятого было не разглядеть — низкорослый жмур влез в самый центр голого кустарника.

   Твари не шевелились, не дышали, лишь как загипнотизированные пялились в его темное окно. Через толпу мертвецов как ни в чем не бывало прошагал дедок в брежневском «пирожке» и с авоськой. В этот момент Олег почувствовал себя предельно, бесконечно одиноким и беззащитным — один на один с этими тварями. Хотелось отойти, отпрыгнуть прочь из-под слепого взгляда жмуров, но из глубин рассудка утопленником всплыло четкое осознание: «Пока ты смотришь — они не двигаются».

   Так они и торчали друг напротив друга: Дыба на кухне, под бешеный свист давно закипевшего чайника, и жмуры — по колено в снегу, точно остатки снесенного джипом частокола. Когда в глазах начало темнеть, Олег уже знал, что нужно делать: совершив над собой усилие, он вдохнул и выдохнул, напрягая едва ли не все мышцы, чтобы расправить слипшиеся от ужаса легкие. Под взглядами жмуров вегетативная нервная система сачковала, и дышать приходилось «самому». Все решил шаг — неуверенный и неловкий шаг обожженной проститутки в сторону подъезда.

   Олег, вернув себе контроль над телом, рванул в коридор, вынул из висящей на вешалке кобуры верный «Тульский-Токарев», прижался спиной к стене и зарычал, целясь в массивную железную дверь:

   — Ну, сукины дети, подходи по одному!

   Тут Дыба немного лукавил, подбадривая себя самого яростной бравадой. Чтобы сукины дети подходили, ему хотелось меньше всего. Поэтому, когда дверной глазок погас, загороженный чьим-то силуэтом, Олег, не раздумывая, выпустил пулю по двери. Та оставила неглубокую темную вмятину в самом центре, а силуэт пропал. Заслышался топот по лестнице, прогремело подъездное эхо: «Долбанутый!»

   Бессильно Дыба осел по стенке на пол, не спуская глаз с двери; он сверлил ее взглядом, пока по гофрированному металлу не поползли тусклые лучи рассвета. Олег поднялся на ноги, сбегал в ванную, умылся и спешно покинул квартиру.

   До офиса Сайдуласа он доехал минут за семь, едва не стесав отбойник перед самым рынком. Цой из уличных колонок настойчиво требовал: «Перемен!»

   Выскочив из «Широкого», Олег в три шага преодолел расстояние до двери офиса гипнотизера… чтобы обнаружить промокшее, отпечатанное на принтере объявление: «Вилкас Сайдулас временно приостанавливает прием граждан на неопределенный срок. Просим прощения за неудобства. Администрация».

   — Твою мать! — Дыба с досады саданул по двери каблуком.

   «Облажался ведь как пацан! — ругал он себя. — Надо было сначала пробить, где живет, куда ходит, чем дышит! Как его теперь искать?»

   Впрочем, это проблемой не было — один звонок, и Чача с Келоидом поднимут на уши всю Тулу и к вечеру доставят гипнотизера насаженным на самовар. Одна беда — дожить бы до вечера. Недолго думая, Дыба запрыгнул обратно в джип и рванул с места.

   Вырулив на Оборонную и подрезав возмущенно зазвеневший трамвай, Олег припарковался у ворот храма. Выскочил из машины, провалился в лужу, хлебнув полный ботинок ледяной жижи, и побежал к крыльцу хлюпающей трусцой. Уже было заскочил внутрь, но опомнился.

   — Как там… — Олег перекрестился, тыкая двумя пальцами в случайном порядке то в лоб, то в плечи, после чего дернул дверь на себя.

   Храм Двенадцати Апостолов почему-то встретил Дыбу не тяжелым духом ладана, а кислой вонью половой тряпки — безвозрастная тетка в платке разгоняла серую водицу по глянцевым плитам. Поп обнаружился у иконостаса; как положено: большой, круглый, с бородищей. Полный фарш. И крест на пузе такой, что иному и на могилу поставить не стыдно. Увидев Дыбу, сразу посерьезнел, отмахнулся от какой-то прихожанки — иди, мол, с Богом, и степенно зашагал навстречу. Олег его узнал — этот поп освящал Дыбе «Широкий».

   — Давно не заходил, сын мой! — Поп по-мамзельски протянул руку для поцелуя, но, будто вспомнив что-то, тут же отдернулся и поприветствовал Олега рукопожатием. — Новую «ласточку» купил?

   — Здорово, отец. Да не, мой на ходу еще, тут вот… — оглядевшись по сторонам, не слышит ли кто, Дыба интимно пробормотал в нос: — Нехорошо мне на душе последнее время, видится всякое: жмуры там и прочее…

   — То грехи за тобой ходят! — трубно пробасил священник, раздуваясь как рыба фугу. — Душа у тебя грязная, кровью замаранная…

   — Слышь, какой кровью? Ты за помелом-то следи! — набычился Олег.

   — Почиститься надо! Исповедоваться!

   — Ну так давай, командуй, колдуй! Что делать-то надо?

   — Куда ты так спешишь? — Пузатый служитель культа поморщился. — Еще это «колдуй»… Тебе сначала подумать надо, в уединении побыть, грехи свои упомнить, а лучше записать…

   — Слышь, бать, я свои грехи тогда до старости записывать буду. Нельзя как-то, ну, экспресс-вариантом, чтобы сразу? Я вот тебе… — Дыба стащил с запястья котлы и протянул попу. Тот ловко повел пухлой ручкой — часы исчезли в складках рясы.

   — В принципе, если душа требует покаяния…

   — Требует, еще как требует! — Дыба закивал, залез рукой в борсетку, отсчитал три миллиона и обратился к тетке с тряпкой: — Эй, милая! Поди сюда! На-ка тебе… Поставь свечек на все деньги! И еще вот… сверху. На помаду-колготки, сама решишь.

   Растерянная уборщица приняла деньги, дождалась благосклонного кивка священника и пропала за колонной.

   — Ну, вставай на колени… Да не здесь, вот тут почище!

   Поп принялся осенять Олега крестным знамением и монотонно гудеть:

   — Боже, Спаситель наш, иже пророком Твоим Нафаном покаявшемуся Давиду о своих согрешениих оставление даровавый, в покаяние молитву приемый, Сам и раба Твоего Олега, кающагося о нихже содела…

   Слушать все эти непонятные слова Олегу быстро наскучило, и он принялся водить взглядом по буроватым от времени иконам. Те изображали предельно одинаковых людей в банных халатах. Вдруг в груди потяжелело, дыхание сперло: там, в черной дыре посреди иконостаса, за испачканной краской стремянкой виднелось еще одно лицо, разительно отличающееся от прочих — круглое, кипенно-белое. Волосы вперемешку с водорослями облепляли лоб пожилой тетки; глаза запали; изо рта сочилась болотная тина. Под ноздрей копошился речной рачок, похожий на крупную козявку. В метре над этой жуткой сценой висел распятый Иисус и виновато разводил руками — что, мол, тут поделаешь?

   — Не усрамись передо мной, я лишь свидетель, ты говоришь со Христом! — напутствовал поп, а Дыба уже поднимался на ноги, активно работая легкими — точно к погружению готовился. — Ты куда?

   — Да поговорили уже… — процедил тот сквозь зубы, бегом направляясь к выходу. Дыба выбежал на крыльцо и остановился, переводя дух. Дышал носом, чтобы успокоиться — как учил старшина. Сырой холодный воздух царапал носоглотку, «Стиморолом» прокатываясь по ноздрям. Вдруг к мятному аромату примешался гадкий привкус мышиного помета и корвалола. Раздался скрипучий голосок:

   — Мальчики кровавые в глазах стоят?

   Обернувшись, Дыба увидел перед собой сухонькую старушку, всю скошенную на левую сторону: голова на плече, плечо на уровне локтя, локоть у колена. «Черт плечо отсидел», — так кстати вспомнились слова одной из нянечек в приюте. Личико у старушки было остренькое, скуластое; глаза — умные, живые, как у хорька. Костлявые руки упирались в четырехногую трость.

   — Гуляй, бабка. Не до тебя.

   — Тебе, милок, теперь только до меня, — редкозубо ухмыльнулась та. — Подкузьмил тебе Вилкас? «Смерть пионерки» небось читал?

   За глазными яблоками стало горячо; глухо бухнул молот в голове. Руки сами схватили бабку и тряханули за полы драного пальтишка.

   — Ты что это, бичевка, со своим глиномесом литовским меня развести захотела?

   — А что тебя разводить-то, черт ты подшконочный? — не дрогнув, зашипела старуха; даже клюку не выпустила. — За спину взгляни — вот тебе и развод…

   Олег застыл. Велик был соблазн остаться стоять не двигаясь, в надежде, что какой бы кошмар ни ждал за спиной — тому надоест, и он уйдет, спрячется, не выдержит долгого нахождения на солнечном свету. Но серые плотные облака лишь сгущались, точно издеваясь над Дыбой.

   — Да нет там ничего… — решился Олег и резко обернулся. Воздух вышибло уже знакомым ударом в солнечное сплетение; по краям глаз, разрастаясь, обосновалась тьма, а навстречу Олегу по слякотной каше неловко пробирался мальчонка с полиэтиленовым пакетом, плотно облепившим лицо.

   — Клей нюхал, прибалдел небось, да так в пакете и задохнулся, — прокомментировала старуха. — Вдыхай, бобер!

   Бабка ткнула ему клюкой в ботинок; Дыба, опомнившись, запыхтел как паровоз на разгоне. Стоило моргнуть — и жмур пропал — растворился в талой слякоти.

   — Что это? — ошарашенно просипел Олег, потирая горло.

   — Шелуха, как от семечек… Отрыжка вилкасовская. Тело умирает, здесь остается разлагаться, а душа вниз, через прошлое в нижний космос падает, в тьму безвременную. Он пути эти искажает, души ловит, выпивает, а шелуху сплевывает и натравливает опосля. Вот, теперь на тебя…

   — Кто? Сайдулас?

   — Пушкин, блин… — сплюнула старуха. — Душелов он, над некротическими отстойниками их хватает, а потом — вон, науськивает. А они, глупые, не знают, что умерли, вот их к живым тянет… Вишь, как кольцо сжимается?

   — Что ж делать-то? — в пространство спросил Дыба, переваривая информацию.

   — А что, спастись хочешь?

   — Хочу! — горячо кивнул Олег.

   — Тогда надобно их хозяину вернуть.

   — А ты, мать, знаешь как?

   — Э-э-э, разбежался! Мне с того какой навар?

   — Да я…

   — Позжей сочтемся, — перебила бабка. — Сама решу.

   — Ты, мать, лоха во мне увидела? Давай-ка на берегу добазаримся.

   — Недолго тебе на этом берегу осталось, скоро на тот перевезут. Так, разок выдохнешь и не вдохнешь.

   Олег думал недолго. Слишком свежо было воспоминание о мальчонке с пакетом на голове.

   — Согласен! — гаркнул он.

   — Ну тогда вот тебе, для начала. — Старуха покопалась в складках пальто и извлекла на свет деревянную иконку, с нее на Дыбу, подняв двоеперстие, требовательно взирал Христос. — С собой носи, у сердца самого. Как почуешь, наступает шелуха — молись, отпустит.

   — Да я не умею…

   — Эх, молодежь! — с досадой крякнула старуха. — Запоминай: «Душу тебе, Спаситель, вверяю, прибереги меня, грешного, прими меня в царствии Твоем». Повтори!

   Дыба повторил, разглядывая облупившуюся краску на маленькой дощечке. И, действительно, стало легче — точно изнутри вынули какую-то гирю и переложили Спасителю на плечи. «Чай крест таскал, и мою ношу подержит», — рассудил Олег.

   — И… все? Это поможет?

   — Скоро сказка сказывается… Это так, отсрочка, — левосторонняя старуха пожевала губами, поправила платок на голове, прикрывая редкие седые пряди. — Ты мне скажи… Ты гипнотизеру тому должок вернуть желаешь?

   — Спрашиваешь! — кивнул Дыба: ай да бабка!

   — Тогда приезжай сегодня в три ночи на Всехсвятское, у ворот ждать буду. Тама все и расскажу. А сейчас поди — поставь свечку Сайдуласу.

   — За здравие, что ль?

   — За упокой! — каркнула старуха.

   С неожиданной прытью для своего возраста она заковыляла прочь.

   — Стой, мать! Звать тебя как?

   — Марлен Демьяновна я! — скрипнула та, по-птичьи обернувшись одной лишь головой.

   — Как Дитрих, что ли?

   — Как Маркс и Ленин, — отрезала бабка.
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Свечку за упокой Дыба поставил в том же храме. Косясь на дырку в иконостасе, он осторожно приблизился к кануну. Почесал ежик коротких волос, подбирая нужные слова. Наконец воткнул тонкую палочку воска в подсвечник, чиркнул «Крикетом» и пробормотал:

   — Ну… Это… Короче, Господи, это… рабу твоему Вискасу, чтоб земля стекловатой.

   Хрюкнул себе под нос — смешная оговорка получилась. От дыхания Дыбы свечка тут же потухла. Он пощелкал зажигалкой, но то ли фитиль отсырел, то ли еще что — загораться свеча никак не хотела. Сначала думал взять новую, но покумекал и решил — бабка говорила про одну свечку; раз потухла — так оно, наверное, и надо.

   Олег вышел из церкви, сел в машину и отправился на рынок — караулить гипнотизера. Свечка свечкой, а старый добрый наезд всяко надежней.

   На сердце у Дыбы было неспокойно. Сидя в «Широком», который служил ему и транспортом, и офисом, и столовой, он задумчиво жевал купленный на рынке беляш и рассматривал иконку, подсуропленную кривой старушкой. Не забывал и поглядывать на дверь гипнотизерского офиса — никакого движения.

   Иисус пузырился, будто побывал под кислотным дождем. Иконка не казалась старой, скорее подпорченной. Жмуры подходить не спешили, словно чуяли, что теперь у Олега есть «крыша». В качестве эксперимента он зачитал, перекатывая куски недожеванного мяса по языку:

   — Душу тебе, Спаситель… Как там?… Поручаю. Убереги меня, неверного, и это… короче, помоги мне, лады?

   Спаситель взирал строго и беспристрастно, помощью ближнему явно не отягощенный. Дыба прислушался к своим ощущениям. Дышать стало полегче; может потому, что он протолкнул застрявший в горле кусок беляша хорошим глотком пепси-колы. Жмуры, впрочем, тоже не появлялись — и то хлеб. Иконку он положил на торпедо, под лобовое стекло.

   Успокоившись, Олег даже задремал напротив офиса Сайдуласа, и, когда очнулся, понял, что опаздывает. Ядовито-зеленые цифры на приборной панели показывали полтретьего. На всех парах он погнал «Широкий» по трассам к кладбищу.

   У ворот уже поджидала Марлен Демьяновна. Пригнувшись к земле, она стояла за пределами светового пятна от единственного на кладбище фонаря. Дыбе на секунду показалось, что старушку сильнее прижало к земле, а на плече у нее сидит…

   — Тьфу ты, примерещится же! — сплюнул он — за спиной бабки, растопырив голые ветки, торчал стриженый клен, без листьев походивший на туалетный ершик.

   — Явился — не запылился! — недовольно прокомментировала старуха, сунув в руки Дыбе совковую лопату. — Пошли, тут недалече.

   Шагая за бабкой сквозь темень ночного кладбища, он не раз и не два запнулся о торчащие тут и там куски оград. Огонек масляной лампы неровно покачивался в руке старухи. Где-то поблизости голодно и отчаянно выли бездомные псы; низко нависало светло-коричневое, в цвет слякоти, небо.

   — Здесь! — гаркнула старуха. Олег пригляделся и увидел грубо обтесанный деревянный крест-времянку. Бабка ткнула вниз и приказала: — Копай!

   — Э, мать, это мы так не договаривались! Я если бы знал — пацанов бы подтянул…

   — А срать ты тоже пацанов с собой берешь? Сам давай. Твоя могила — тебе и копать.

   — В смысле, моя? — испугался на секунду Дыба и принялся близоруко вглядываться в фанерную табличку, но ничего не смог разглядеть.

   — В том смысле, что копать — тебе. А выбрала я ту, что посвежее — чтоб земля помягче. Рой давай, а то до первых петухов провозимся!

   Дыба уперся в черенок, вгрызся лопатой в почву — пошло хорошо. Сразу вспомнилась учебка, где старшина заставлял без конца рыть окопы и траншеи. Руки помнили ремесло, работа спорилась.

   — А что, Марлен Демьяновна, зачем могила-то? Для Вискаса?

   — Для тебя! — скрипнула старуха. Услышав, что лопата остановилась, она вздохнула и принялась объяснять: — Вот скажи, милок, ты смерть-то видел?

   — А то ж! — возмущенно выдохнул Дыба. — Я же и Афган прошел, и здесь…

   — Ты мертвяков видел — это да. А смерть-то саму?

   — Кого? Старуху с косой, что ль?

   — Ой дурак… Смерть как явление видел? Ну, вот когда электричество — искру видно, когда взрыв — вспышку, когда горит что — пламя. А когда умирает?

   — Ну…

   — То-то же. А ты не думал, дурак, что целая жизнь берет и уходит в никуда? Человек же родился, ходить учился, маму-папу слушал, октябрятский значок получил, в пионеры посвятили, потом в армию, на завод… А потом его — р-р-раз, и на токарный станок намотало. А оставшаяся жизнь куда?

   — Так это… Все! — растерянно пожал плечами Дыба, даже перестав копать. Весь он был покрыт сырой черной землей и теперь походил на самого настоящего черта.

   — Ага, щас! Ты за свои восемь классов образования про закон сохранения энергии не слышал? — Дыба аж рот открыл — не ожидал от старухи таких познаний в физике. — В никуда ничего не девается. Смерть, ты ж пойми, не отсюда она, не из нашего мира! То таинство великое, чудо мистическое! Кабы вся мощь непрожитой жизни здесь оставалась — разрывало б вокруг все к чертовой матери. А с деток — с младенчика, мамкой заспанного, али ребятенка утонувшего и вовсе б котлован оставался, в них-то жизни через край. Самый что ни на есть сок! — Бабка шумно сглотнула. — Смерть — она суть-то человеческую на ту сторону переводит. А что той стороны касалось — землица могильная, доска гробовая, тушка человеческая — оно-то дыхание ее хранит, как эту вашу радияцию.

   — А на кой он, этот мирный атом?

   — На кой! Опарыши мертвячьи хвори снимают; гвоздь могильный в косяк дверной забивают, чтоб чужак без приглашения не зашел; водой, которой мертвеца омывали, уморить насмерть можно, и концов не найдут…

   Олег сначала усмехнулся, а потом вспомнил: была у него баба из Новосиба, так та рассказывала, как девчонкой ходила на Клещихинское кладбище собирать снег с могилы артистки Екатерины Савиновой, чтобы растопить в кастрюле и приготовить приворотное зелье. Дома обнаружилось, что часть снега была с мочой, так она не стушевалась, напоила парня желтым зельем. Сама смеялась, а Дыбе стало неприятно — на ровном месте пацана зашкварили.

   — И что, работает?

   — Чего ж не работать? Ты ж сам, считай, на трупе жируешь!

   — На каком трупе?

   — Как на каком? Страна умерла, а вы, опарыши, по ней и расползлись. Кто понаглее да похитрее — те куски покрупнее отрывают, заводы да колхозы приватизируют, переваривают, опосля землю да помои высирают. Кто помельче — вроде тебя — те по мелочи и копошатся…

   — А ты, мать, сталинистка, я погляжу?

   — А ты зря смеесси! Раньше кресты да образа вешали, а после в красном углу Он поселился. Сколько душ погубил-сожрал, смертию жил, ею питался. Сталин-то Бога заменил, сам Богом стал.

   — Зажмурился ваш бог! И до него добрались опарыши!

   — Мертвые боги всех сильней, — поставила точку старуха.

   «Христос-то тоже мертвый бог, выходит», — мелькнула мысль.

   Лопата ткнулась в крышку гроба. Та и не думала открываться, крепко засев в земле.

   — Ломай! — скомандовала Марлен Демьяновна.

   После нескольких ударов тонкие доски дешевого соснового гроба треснули. В лицо пахнуло гнилостным смрадом, к горлу подкатило. Из дыры показалось синюшное, оплывшее будто свеча лицо покойника средних лет. Губы и веки его были зашиты, руки — аккуратно сложены на лиловом галстуке, а под короткостриженым полубоксом явственно виднелась причина смерти: голову парню пробили тупым тяжелым предметом, как пишут в протоколах.

   — Доставай его!

   — Зачем?

   — Вдвоем не поместитесь! — хохотнула старая ведьма.

   — Ты что, мать, с дуба рухнула? Март месяц на дворе, я оттуда с менингитом вылезу!

   — Ну, дождись, пока тебе отдельную выроют. Недолго осталось — отрыжка-то душеловская вон, недалече.

   Сомнения Дыбы развеял из ниоткуда взявшийся перекрученный бомж с сосульками на клочковатой бороде. Перебитые ноги не шевелились; жмур цеплялся поломанными ногтями за промерзшую землю и медленно, но с завидным упорством подтягивал тело вперед. Вытащив мертвеца из гроба и уперев того лицом в земляную стену, Олег улегся на доски и накрылся сверху кожанкой на манер одеяла.

   — Так-то, — кивнула Марлен Демьяновна. — Это как прописка. В гробу-то полежать, сны мертвецов посмотреть, поваляться, сырой землей пропитаться, чтоб пахло от тебя как от мертвого. Поворочайся, подыши, принюхайся… Чуешь?

   Дыба старательно принюхивался, но чувствовал только холодные доски, запах собственного пота и вонь от прислоненного к стенке мертвеца. Слушал, как земля ссыпается с краев ямы, забиваясь в ноздри и скрипя на зубах. В какой-то момент ему показалось, что бабка принялась закапывать могилу, но старуха неподвижно стояла на краю ямы, и лишь сморщенные серые губы беспрестанно шевелились.

   — Чуешь, как меняется твоя суть? Там, внизу, тебя щупают, обнюхивают — свой, чужой ли. Там, куда падает все сущее, под грузом времен, среди отработанных пережеванных душ, в безначальной бездне ведут свое небытие мертвые боги, старые боги, забытые боги. Чувствуешь, как их взгляды ползают по тебе, взвешивают, измеряют?

   И действительно, в эту секунду Олег ощутил, как чьи-то ногти скребут по доскам под спиной. Застыв, он вслушивался, как чужие, нелюдские пальцы осторожно постукивают снизу, будто проверяют дерево на прочность. Под самым ухом алчно щелкала чья-то челюсть. Волосы встали дыбом, сердце зашлось в истеричном стаккато. Воздух застрял в легких и не желал двигаться ни туда ни сюда. Тем временем с левого края могилы земля осыпалась особенно сильно — над ямой появилась бородатая морда обмороженного бомжа. Расставив руки, бомж повис на краю и принялся медленно, по-паучьи, спускаться. Пальцы Дыбы дернулись к нагрудному карману с иконой, но сомкнулись на пустоте. Забыл — в машине лежит! А гадкое создание все приближалось. Перекрученные ноги перевалились через край ямы и, неестественно изогнувшись, легли на плечи бомжа. Вот его заскорузлая шишковатая кисть уже тянется к горлу Дыбы, а тот лежит, будто парализованный, и не знает, чье прикосновение страшит больше — жмура или тех, кто скребется снизу…

   Не по-мартовски солнечный рассвет наступил так резко и неожиданно, что Дыба на секунду поверил, что проснулся в своей постели… Но нет — его все еще окружали земляные стены, а на краю могилы однобокой корягой торчала старуха, опираясь на четырехногую клюку. К облегчению Олега, жмур все же исчез.

   — Все. Первых петухов дождались. Вылезай давай.

   Этому указанию Дыба подчинился с небывалым энтузиазмом. Он хотел что-то сказать, но слов не находилось. Оставалось лишь отплевывать комки могильной земли.

   — Езжай домой, — сказала старуха, — лезь в ванну, пробкой заткни и три себя губкой, как следует три, чтоб до ссадин. Потом воду эту собери и езжай извиняться.

   — Перед кем? — выдавил наконец Дыба.

   — Перед Вилкасом.

   — А если его в офисе не будет?

   — Будет, — старуха уверенно кивнула, — куда он денется. Ему теперь бояться нечего. Икры купи, водки, осетра там… Вертись как хочешь, а хоть рюмку той водицы он должен выпить. Сам пить не вздумай. А Вилкас тогда твою прописку примет, его по ту сторону узнают да приберут, с шелухой вместе. Понял?

   Дыба молча кивнул и заковылял прочь, еще не отошедший от могильного холода. Того, который, казалось, исходил из-под самой земли, из тех ее недр, о которых не пишут в геологических справочниках; упоминания о нем можно найти лишь на форзаце Ветхого Завета и на внутренней стороне древних саркофагов. Того, что остался только где-то в глубине памяти из тех времен, когда человеческий предок сидел у костра и с ужасом вглядывался в густую одушевленную тьму за пределами пещеры.

   Дома он долго, до болезненной красноты, драил себя губкой без мыла. Нянечка в приюте ругалась, когда кто-то задерживался в душе; говорила: «Жизнь с себя смоешь». Олег же смывал с себя смерть. Мутную водицу он собрал в трехлитровую банку, взболтал. Из серванта достал бутылку «Абсолюта», безжалостно вылил половину в раковину и заполнил под крышечку водицей из ванны. Еле дождался десяти утра — именно в это время открывался офис гипнотизера — и помчался на рынок.

   Закупившись так, будто собирался умасливать самого Ельцина, Дыба припарковал «Широкий» на подсохшей на солнце площадке и подошел с пакетами к двери офиса. Тот действительно оказался открыт. Толкнув дверь, он обнаружил мышь-секретаршу на прежнем месте. Очередь состояла из пяти человек — какие-то лошки, интеллигенты и один явный наркоман с остекленевшими глазами. В другой момент Дыба, может быть, прошел бы мимо, но сейчас смиренно присел на длинную скамью и принялся ждать своей очереди.

   Увидев посетителя, гипнотизер откинулся в кресле: как будто и не удивился вовсе. Огромный бланш под левым глазом вошел в самый сок, расплываясь вокруг лилово-желтой ватрушкой. Нос Сайдуласа перечеркивала полоска пластыря. С портрета над головой гипнотизера все так же строго взирал Джугашвили, угрожая не то Колымой, не то индустриализацией.

   — Явилша! — презрительно выплюнул хозяин офиса. Эффект несколько портило отсутствие двух передних зубов.

   — Здорово! А я вот подумал, знаешь, не с того мы начали. Ты рамсить стал, я не сдержался, ну и… Сам понимаешь, авторитет — это не базар, это дела, — говорил Олег, выкладывая закуску. — Ты меня послал, я бы повелся, и что? Уважение теряется! Скажут — Дыба размяк, Дыбу сожрать можно. А я сам кого хочешь…

   Об стол звякнули две заблаговременно подготовленные рюмки. Изобразив напряжение, Олег свернул горлышко «Абсолюту» и наполнил их до краев.

   — За примирение? — приподнял рюмку Дыба, другую подвинул к гипнотизеру.

   — Зашшал, да? — с удовольствием произнес Вилкас. Принял рюмку, кинул протяжный взгляд на Дыбу.

   Олег мог почти физически ощущать ненависть гипнотизера, опаляющую со всех сторон. На секунду даже показалось, что в офисе стало на пару градусов жарче. И действительно — какая-то розовая капля, видимо оттаяв, булькнулась с потолка в рюмку. Дыба было открыл рот, но промолчал — пущай так пьет. Гипнотизер отсалютовал штофом:

   — За фвое ждоровье!

   И немедленно выпил.

   От него не отстал и Дыба, опрокинув рюмку так, чтобы водка стекла за шиворот и под свитер. Хоть и мокро, зато не в себя. Гипнотизер поморщился, помотал головой, осоловело взглянул на Дыбу.

   — Хорошо пошла?

   Тот не ответил. Лишь продолжал пялиться на Дыбу, после чего приподнял руку и помахал ему. Удивленно посмотрел сначала на руку, потом опять на Олега — что баран на новые ворота.

   В этот момент Дыба ликовал. Поднимаясь со стула, он чувствовал, как слоями сходит с него астральная кожура, как некротический налет спадает на грязный линолеум и переползает на Сайдуласа пылевыми облаками. Тот вновь и вновь махал рукой, словно провожая кого-то в дальний путь.

   — Да, и ты тоже прощай! Не поминай, как говорится, лихом! — Дыба развел руками, схватил кусок балыка из открытой упаковки, разжевал и, по-клоунски откланявшись, навсегда покинул кабинет гипнотизера-целителя.
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Доехав до дома и собираясь уже выходить из машины, Дыба снова хлопнул себя по лбу — иконка так и валялась на торпедо. Взяв ее в руки, он испытал давно позабытое чувство кощунственного стыда за сделанное — как если бы, будучи еще ребенком, ударил девочку или взял чужое.

   Оставленная на целое утро на солнце иконка совсем облупилась, топорщилась слезающими пузырями краски.

   — Взял, испортил чужую вещь! — досадовал на себя Олег. Под пальцами краска спадала крупными хлопьями, открывая слой за слоем…

   «Адопись», — вспомнилось слово из прочитанной еще в учебке книги Лескова. С нижнего, тайного слоя на Дыбу, хитро прищурившись, взирал усатый Отец народов в своем знаменитом мундире генералиссимуса.

   «Сталин Бога заменил, сам Богом стал», — пронеслись в голове слова старухи. Недоброе предчувствие заскреблось под сердцем, встал перед глазами сталинский профиль на портрете за спиной гипнотизера.

   — Это что же… я Сталину молился?

   Резко стартанув с места, «Широкий» за считаные минуты вернулся к рынку. Ввалившись в дверь офиса, Дыба взревел диким зверем:

   — Где?

   Опасливо прикрываясь ручками, секретарша в слезах пропищала что-то невразумительное. Олег влетел в кабинет, игнорируя ее жалкие протесты, но никого там не обнаружил.

   — Говорю же, убежал, мычал что-то. Может, у него инсульт теперь…
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Дыба колесил по Туле до вечера, вглядываясь в людей на улицах в надежде встретить либо Марлен Демьяновну, либо Вискаса, но, как назло, те будто испарились. Он то и дело заезжал во дворы, прижимаясь к подъездам едва ли не вплотную, пугая жителей ревом двигателя и внимательным взглядом — не сидит ли на скамейке кривая ведьма с четырехногой клюкой? Чача и Келоид с бойцами прошерстили весь город, но не обнаружили никого даже похожего на гипнотизера или бабку.

   Впрочем, к позднему вечеру выяснилось, что беспокоилась секретарша Сайдуласа вовсе не зря. Гипнотизера, скрюченного, обнаружили в очке рыночного туалета, с финкой, застрявшей в глазнице. Дело в целом обычное — мало ли кому перешел дорогу новоявленный коммерсант, но способ — унизительный и жуткий, да еще и едва ли не в центре рынка — заставил всю Тулу гудеть как улей. Новость быстро долетела до Дыбы, приведя того в смятение: ведь если гипнотизер мертв, значит, вода и в самом деле сработала… Но почему тогда на портрете в кабинете Вискаса и на иконе Марлен изображен один и тот же человек?

   Этот вопрос заставил Олега всю ночь беспокойно ворочаться в постели, хоть жмуры уже и не стояли под окнами, а дыхание было ровным как метроном. Сон приснился дурацкий и муторный — будто ему снова восемь, и он сидит в столовой детдома. Не пойми откуда взявшаяся Марлен Демьяновна в белом халате нянечки зачерпывает половником из гигантской кастрюли жирную черную землю с червями и накладывает детям в тарелки. Вот шлепнулась порция и перед Дыбой, и красный червь, перевалившись через край, устремился на волю. А земля в кастрюле закончилась, и на дне Дыба увидел бледное как поганка тело своего приютского товарища — Мишки Оборина. Глаза его были старательно выкорчеваны.

   Наутро Дыба, натянув шмотки поцивильней — какие-то брючки и пиджак в елочку, — спрятал ствол и кастет в сейф, а взамен вынул документы — свидетельство о собственности, договор купли-продажи, справку о выплате взноса. С этой стопкой Олег направился в приют.

   Судили и рядили с городской администрацией едва ли не до вечера. Алевтина Михайловна приходила несколько раз, приносила сладкий чай и булочки с изюмом, которые Дыба обожал с детства. Чинуши явно пытались вымогать взятки, но дела приюта Олег вел чище дембельского подворотничка. Наконец, когда дебелые тетки в бобровых шапках что-то понаотмечали в своих бланках и, цокая сапогами по асфальту, покинули территорию приюта, Дыба засобирался тоже. Натянул пиджак, подошел к окну, завязывая длинный, лоховской шарф и… застыл — у забора стояла скрюченная фигурка, опираясь на четырехлапую клюку.

   Выбежав на улицу не застегиваясь, Олег до последнего был уверен, что стоит ему приблизиться к воротам, как Марлен Демьяновна растворится, исчезнет в налетевшей вдруг вьюге, но она стояла там как обрубок дерева, срезанного молнией.

   — Документы на приют с собой? — скрипнула она не здороваясь и, приняв молчание Олега за положительный ответ, кивнула: — Отлично. Вот приютом и расплатишься. Страсть как деток люблю.

   Странное требование выбило Дыбу из колеи. Зачем ей эта богадельня? Дотаций нет, бюджет на ладан дышит; если бы Олег в свое время не выкупил здание — сироты бы уже по миру пошли вместе с педсоставом. После всего, что наговорила старуха на Всехсвятском, в любовь к детишкам верилось с трудом. Олег морщил лоб, пытаясь придумать, как соскочить с долга.

   — Дурь по башке не гоняй, хуже будет! — заметив его замешательство, поторопила Марлен Демьяновна. — Заводи катафалку свою.

   Ехать было неблизко. Старуха расположилась в тени, на заднем сиденье, по-хозяйски приобняв портфель, в котором хранилось свидетельство о собственности на здание приюта. Изредка она тыкала скрюченным пальцем в повороты, указывая дорогу. Олег же вел молча, сосредоточенно раздумывая, что делать теперь с этим опрометчиво данным обещанием.

   Наконец старуха скомандовала:

   — Тпр-ру! Стоп машина!

   Олег заглушил двигатель. Жила бабка в десятке километров от Тулы, в глухом местечке под названием Рвы. Никаких рвов здесь, конечно же, не было, а были лишь заброшенные, утопающие в высохшем борщевике коровники и облезлые домишки за покосившимися заборами. Около одного такого и затормозил «Широкий». Старуха вылезла из машины без посторонней помощи — Олег почему-то теперь не желал прикасаться к ведьме. Та махнула рукой, приглашая следовать за собой, открыла калитку. У самого входа их встретила пустая конура, с лежащей на земле ржавой цепью, на которую Марлен Демьяновна прикрикнула: «Фу! Свои! Не тронь!» Ни цепь, ни конура не отреагировали.

   Вид у придомовой территории был заброшенный, неухоженный: весь участок усеивали ямы — создавалось впечатление, что здесь на постоянной основе проводятся археологические раскопки.

   — Клад ищете? — пошутил Олег, пытаясь разогнать гнетущую тишину.

   — Прячу, — уклончиво отрезала старуха.

   Вошли в дом. Тот напоминал обычную старушечью хижину — какие-то банки, старая мебель, вязаная салфетка на телевизоре, желтые от времени тюлевые занавески. Но одновременно за всем этим виделся некий тайный смысл, загадка, словно все это — лишь притвор, а храм, видимый только с определенной точки, находится в другом, параллельном пространстве. И если занять эту точку, то кружева салфеток превратятся в оккультные узоры, в банках можно будет разглядеть тошнотворное содержимое, что вырезают у свежих трупов, а под занавесом бревенчатых стен обнаружится голодная первобытная тьма.

   — Садись! — скомандовала старуха, указывая на колченогий стул. — Я договор дарения принесу.

   — Благодарствую, я постою! — ответил Олег. Бабка пожала плечами и ушла за договором. Дыба же принялся крутиться на месте, осматривая помещение. Дом как дом: вот плита газовая — небось, от баллона, вот холодильник — пузатый, уже пожелтевший ЗиЛ. Телевизор, покрытый толстым слоем пыли. А вот…

   Странный предмет, привлекший внимание Дыбы, никак не вписывался в бедную обстановку лачуги и казался той самой дыркой в нарисованном очаге, ведущей за пределы объяснимой реальности. То, что выглядело как случайный набор журнальных вырезок и фотографий, явно имело в себе систему и несло страшный, неочевидный смысл.

   С хаотичного коллажа под стеклянной рамкой на Дыбу глядели дети. Какие-то фото были сделаны профессионально, другие сняты едва ли не на бегу на полароид, третьи и вовсе вырезаны из выпускных фотографий. Объединяло их одно — детские глаза были грубо, с силой проткнуты, до разрывов на плотной фотобумаге. Вместо зеркал души им оставили лишь пустоту с надорванными краями. Одна из общих фотографий заставила Олега затаить дыхание. На ней он узнал себя — маленького, в белой рубашке и черных шортиках. Его глаза были на месте. А вот его лучшего друга Мишку Оборина в тот год нашли в канаве мертвым, с пустыми глазницами, прямо как на фото. Смысл коллажа ускользал от Олега, терялся за своей собственной жуткой тяжестью, но одно он решил наверняка — приют старухе не достанется.

   Прислушавшись — старуха еще возилась где-то в доме, — Дыба осторожно приподнял крышку плиты и принялся отвинчивать вентиль газового баллона. В нос ударил едва заметный запах тухлых яиц. Теперь главное — свалить до того, как рванет.

   — Нашла! — проскрипело за спиной.

   Марлен Демьяновна помахала в воздухе красным и растрепанным, еще советским паспортом.

   — Я заполню. А ты пока вон — телевизор посмотри…

   Олег не успел среагировать. Старуха ловко щелкнула кнопкой. Экран расцвел белым шумом, и Дыба облегченно выдохнул — концентрация газа пока слишком мала, искры оказалось недостаточно. А тем временем белый шум расплывался в стороны, демонстрируя…

   — Вискас! — ошарашенно выдохнул Дыба, глядя на черно-белое лицо гипнотизера. Над головой у того нависала кружевная салфетка, напоминая фату и придавая Сайдуласу сходство с уродливой невестой. Тот, впрочем, внимания на это не обращал. Глядя неожиданно темными в монохромной гамме старого «Рубина» глазами прямо на Дыбу, он громко и настойчиво прогнусавил:

   — Даю установку — душа покидает тело…

   В ту же секунду Дыба рухнул как подкошенный. Экран подернулся рябью, гипнотизера заменил озабоченный покупкой ваучеров Леня Голубков.

   — Спасибо тебе, Марлен, выручила! — раздалось с пола с легким литовским акцентом.

   — Спасибо в рюмку не нальешь, — не отрываясь от бумаг, ответила старуха. — Тушу в следующий раз попроще выбери. Мороки с этим бандюганом…

   — Зато, глянь, здоровый какой! — оглядывало себя тело Дыбы с интересом.

   — Тебе-то что? Напустил галюнов — и свободен, а на мне весь ритуал отчуждения. Вставай уже!

   Ведьма поманила Дыбу пальцем, и тот встал неловко, еще привыкая к телу, присел к столу. Глаза разъезжались в разные стороны, изо рта свесилась ниточка слюны. Рука Олега зашерудила под столом, полезла под бессчетные старушечьи юбки, ткнулась в мягкое.

   — А что, Марушка, не согрешить ли нам? Опробуем новое тулово?

   — Давай подписывай, нам еще к нотариусу ехать! — Старуха с жеманным хихиканьем отпихнула руку. — Сиротки ждут. Надоело их по одному выцеплять…

   Неловкие пальцы с непривычки скомкали договор с одного края.

   — Сначала тушу разноси, а то тебе все грешить, олух криворукий! — досадовала ведьма.

   — Темно у тебя… — неуклюжая рука потянулась к выключателю настольной лампы. — И воняет чем-то…

   — Куплю жене сапоги! — доверительно сообщил Леня Голубков. Щелкнула кнопка, искра из пыльной настольной лампы разрослась, распространилась на маленькую кухню, а потом все превратилось в свет, огонь и звук.
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Олег Дыбов падал куда-то в мельтешащую белым шумом бездну. По пути ему встречались Гагик и его волосатые ноздри, Юра Писка со своим храмом, безногий лжеветеран, поп из церкви Двенадцати Апостолов. Замелькали перед глазами выкидухи уличных бойцов, засвистели над головой кирпичи, один угодил Дыбе в лицо. Его крутануло, и он оказался в ущелье Микини — кругом пальба, песок, чахлые кустики и орущие из-за скал душманы. Фугасным снарядом его сдуло в сторону, понесло дальше в прошлое. Вот учебка, траншеи, мишени… Призыв, Тульский железнодорожный, аттестат с тройками, драки в коридорах, приютская спальня на сорок человек, манная каша, котлеты по вторникам. Находят тело Мишки Оборина. Перекошенная бабка ошивается у забора… «Черт плечо отсидел», — шепчет нянечка. Мысли становятся проще, примитивнее. Искусанные деревянные кубики, кто-то поднимает его на руки, достает из колыбельки и укачивает, в лицо тычется разбухшая от молока грудь. Тьма накрывает, кругом влажно; слышится журчание и мерное сердцебиение, со всех сторон Олега уютно обнимает материнская утроба.

   Из теплого мрака его вырвало чье-то гнусавое «Даю установку…», и он упал с чудовищной высоты, плюхнулся в жгучую, резко пахнущую спиртом жидкость и под странные звуки «За фвое ждоровье!» отправился в неведомый красный зев.

   Горло обожгло разбавленной водкой. Дыба тряхнул головой, но видение не прошло. Перед собой он видел самого же себя. Тот, другой, Дыба тоже поставил рюмку на стол. Ради эксперимента Олег поднял одну руку и слегка ею помахал, но отражение не подчинилось.

   — Хорошо пошла? — спросило отражение. Дыба не ответил. Он чувствовал себя странно: слишком угловатым, длинным и тощим. Во рту не хватало пары зубов, левый глаз ощущался опухшим. Не веря в происходящее, Дыба вновь помахал отражению, пытаясь призвать его к ответственности.

   — Да, и ты тоже прощай! — ответило то, не желая подчиняться оригиналу. — Не поминай, как говорится, лихом!

   И вышло! Отражение Дыбы просто встало и вышло из так хорошо знакомого ему офиса. Но если он все еще остается сидеть в кресле…

   Отражение в немытом окне приемной оказалось куда послушнее. Осматривая чужое лицо с огромным бланшем под глазом, Дыба мысленно выругался: «Сраный Вискас!»

   Выскочив из кабинета как был, в пиджаке, он промычал секретарше что-то невнятное — язык ворочался во рту как чужой — и кинулся прочь из офиса. «Широкого» давно и след простыл. Что делать дальше, Дыба категорически не знал. Паника захлестывала его, и он рванул вглубь рынка, в толпу, просто надеясь, что среди людей будет не так страшно. На его счастье, у одного из рыбных прилавков Олег увидел знакомую лысину в опушке из седых волос.

   «Юрий Валерьевич!» — хотел выкрикнуть Дыба, но выдавил лишь какое-то бульканье, дернулся навстречу, и тут же был остановлен мощной рукой одного из бычков. Произнесенное «Это я, Дыба!» превратилось во что-то вроде «Главрыба!».

   Юра Писка повернулся, удивленно оглядел тощего гипнотизера и наконец вымолвил:

   — Извините, молодой человек, не подаю принципиально.

   Вместо «Это я, Дыба, не узнаешь?» получилось нечто невразумительное. Олег инстинктивно бросился к старичку. Реакция того была молниеносной — поджав губы, он плюнул чем-то острым в лицо Дыбе, и левый глаз тут же заволокло болезненной красной пеленой. По щеке потекло горячее.

   — Ах ты пидор старый! — хватаясь за лицо, машинально выругался Дыба. Как назло, эта реплика вышла предельно внятно. Хук в челюсть, тяжелый как удар бампером, уронил Олега на деревянные палеты.

   — А за эти слова, молодой человек, вам придется серьезно ответить…

   Дальше его куда-то поволокли, скрипнула дверь, пахнуло дерьмом. Что-то блеснуло, второй глаз пронзило болью. Из разбитого зеркала души суть Олега истекла в очко общественного сортира, на самое дно безначального мрака, где уже поджидали жадно щелкающие челюсти мертвых богов.
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    Юлия Лихачева

    Голодуша
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Зима пробралась в деревню незаметно, хоть и ожидаемо. Подкралась на мягких белых лапах, оставляя на земле следы. Махнула пушистым хвостом, поднимая первую поземку. Ненароком коснулась души, будя смутные страхи и тревоги. Забот этой зимой у Сан Сановны прибавилось, а вместе с ними и страхов, каких раньше не было. Изменилась ее размеренная жизнь в глухомани в одночасье.

   Едва сошла на нет весенняя распутица, заявилась в медвежий угол, забытую богом деревеньку Олька, непутевая Шурина внучка. Да не одна прибыла, а с мальцом-шестилетком. Вспомнила про бабку, вертихвостка, когда жизнь хвост-то ей прижала. Откудова малец — не сказала, все хмурилась да отнекивалась, так Сан Сановна и не дозналась. Про мать свою, невестку Шурину, тоже отмахнулась, мол, в ссоре они, не знаются. Покрутилась в деревне месяцок, отъелась маленько и засобиралась. Я, мол, в город, жизнь обустраивать, а ты, баба Шура, за Ванечкой, правнуком своим, догляди. Как устроюсь на фабрику, комнату в общаге получу — приеду и заберу. Да и обманула, зараза конопатая! Лето пролетело — как корова языком сняла, а Ольки — ни слуху ни духу. Жива ли, нет — одному богу ведомо. Что с мальчишкой в такой глуши старой бабке делать? И раньше-то в деревне восемь жилых дворов было, это летом-то, а к зиме — всего два оставалось: один Сан Сановны, другой — старика Бабурина. Так они и зимовали вдвоем, каждый день проверяли друг друга: не помер ли кто из них. А теперь одни они с Ваней живые души на всю деревню и десяток километров окрест. Помер старик Бабурин в конце октября. Хоронить его Сан Сановна не стала, сил не хватит. Но обмыть и обрядить смогла, Ванюшко пособил. Смышленый малец оказался, не в мать пошел. Так они старика-то в избе и оставили. Лампадку пожгли, помолились перед иконой и заколотили дом. Где жизнь прожил — там и остался.

   Если бы не правнук, совсем Сан Сановне худо было бы. Мальчишечка хороший оказался, глазки умные, сам веселый, сметливый. За несколько месяцев многому обучился: и хозяйству, и печь топить, и за скотиной ходить. Да только мал еще, а ну как с ней что случится, как ему одному среди лесов и снегов выжить?

   Женщина кинула украдкой взгляд на правнука, сидящего за столом напротив. Он сосредоточенно хлебал грибную похлебку. Сердце защемило. «Господи, дай мне сил пережить эту зиму, — взмолилась она. — Охрани нас от напастей. А летом, как из города наши вернутся, можешь меня прибрать, если зажилась я. Никогда я так смерти не страшилась, как теперь. Спаси и сохрани, Господи!»
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Ветер бесновался всю ночь. Налетал на одинокую избушку, силился пробраться внутрь, выкрасть живое человеческое тепло. Ваня долго не мог уснуть, ворочался в кровати у теплой стены, нагретой медленно остывающей печью. Песнь ветра будила тревожные мысли, а сам «певец» представал в воображении лютой зверюгой, о которой рассказывала бабушка то ли страшные сказки, то ли жутковатые былички. А историй у нее было много: и добрых, от которых становилось тепло на сердце, и страшных, которые вроде она и рассказывать не хотела, да само как-то выходило, будто невзначай. И каждая застревала в памяти, оживала снова и снова при случае. Глянет иногда Ванька вечером в окошко, да и припомнит тут же бабулин наказ:

   — Не смотрелся бы ты, Ванюшко, ночью в окошко, не то углядит тебя ойшорика-полуночница — не отвяжешься от нее после. Будет под окнами шастать да кошмары насылать.

   Или, когда деда Бабурина в доме хоронили, баба Шура большие гвозди с собой взяла и молоток.

   — Тебе зачем это, бабушка? — удивился Ваня, а та ему объяснила:

   — А затем, милое мое, что мы деда-то в землю не положили, неправильно так-то, да только на кладбище все равно нам не снесть. И, чтобы он упырем-то не бродил по свету, мы его прямо в избе замкнем. Молитовкой заговорим. Побродит, глядишь, по избе, да и упокоится с миром.

   И после баба Шура с молитвами вбила гвозди и в порог, и в оконные наличники. С тех пор, выйдя на двор, Ваня нет-нет да и поглядывал в сторону дедова дома: не распахнута ли дверь, не отворены ли ставни? Не выбрался ли дед Бабурин на свет?

   На все у бабушки свои присказки, сонно подумалось Ваньке. Он повернулся на другой бок и прикрыл глаза, слушая сердитые песни непогоды и бабушкино сонное дыхание. По телу разливалась сытая нега, а вкус пирожков с капустой по-прежнему стоял во рту. Теплые, пышные, укрытые чистой тряпицей, они стояли в старом серванте, куда спрятала их после ужина баба Шура.

   — Наелись досыта, слава богу! — бормотала она, ворочая кочергой угли в печи. — Ты, Ванюшко, не забудь крошечки со стола смахнуть. Да и спать уже пора, ночь глухая идет.

   — А почему ты крошки со стола всегда в печку кидаешь? — спросил однажды Ванька у бабы Шуры.

   — Дак нельзя крошки на столе оставлять. И на улицу тоже негоже, — ответила она. — Если на ночь со стола еду или крошки не убрать, придет голодуша, будет со стола жрать. А потом и вовсе повадится ходить — не спасешься.

   — А кто это? Как он выглядит?

   — Да кто ж его знает. Никто не видал. Людям-то он не кажется, а вот, бывает, как внутрь к кому заберется, так и ест его изнутри. Тогда человек все время есть хочет. Вот и говорят, что голодуша на него напал…

   Голоса постепенно глохли, образы становились тусклее, уступали место дреме. Порыв ветра снова

   накинулся на избушку, взвыл в трубе, обнаружив, что через закрытую заслонку не пробраться. Неожиданно громко звякнула на кухне посуда, и этот звук спугнул дрему. Ваня открыл глаза, приподнял от подушки голову и прислушался. Кто это там, в кухне, хозяйничает? Не голодуша ли? Воспоминание холодком пробралось в душу: забыл он про бабушкин наказ, не стряхнул крошки со стола.

   В кухне снова звякнула посуда, кто-то мягко спрыгнул на пол. Сердце Вани тоже прыгнуло, побежало куда-то. Он представил голодушу: маленького черного человечка с огромными зубами, как он крадется в ночи, приближается к нему, чтобы заползти внутрь и впиться изнутри этими зубами. Мальчик натянул одеяло на голову и затаился: вдруг не найдет? Запоздало подумал о спящей бабушке. Что если голодуша, не найдя его, нападет на бабу Шуру? И трусливо понял, что ему не хватит смелости, чтобы вылезти из-под одеяла и разбудить ее, предупредить об опасности. Он лишь свернулся в комочек, отделенный от ночной тьмы душной плотной тканью. Дрема вновь вернулась к изголовью, уселась, разматывая клубок снов. Ванька увидел свою маму в светлом плаще, медленно уплывающую в лодке на другой берег реки. Он был бесконечно далеко, и мама становилась все меньше и меньше, пока не исчезла вовсе.
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— Вот лешеенок, зараза окаянная! — негромко ругалась баба Шура на кухне, но Ванька все равно услышал, проснулся и соскочил с кровати, торопливо выпутываясь из одеяла. Прошлепал босыми ногами по полу, застеленному матерчатыми половичками, и выглянул на кухню из-за ситцевой занавески.

   Бабушка смахивала что-то ветошкой со стола, качала головой и бормотала:

   — Ишь, повадилась шастать, шишголь! Ужо я тебя, погоди вот!

   — Кого, ба? — спросил Ваня, обмирая от страшной догадки. — Голодушу?

   Баба Шура оглянулась на правнука с удивлением. Лицо ее посветлело, и она вдруг негромко рассмеялась:

   — Да не голодушу. Мыша у нас завелась. На запах пирогов, видать, пришла, да дверку в шкапчике не смогла открыть. По столу ходила, нагадила только, да и убралась восвояси. Садись-ко, Ванюшко, завтракать будем.

   Мальчик сел к столу, осторожно отогнул край занавески и выглянул в окно. За ним висела жидкая предрассветная синь, обрамленная по краям морозным узором. Прислушался к своим ощущениям: не мучает ли его голод? Не грызет ли его голодуша, который ночью пробрался внутрь? Но голод донимал его не больше, чем обычно утром. Слегка бурчал живот, рот наполнялся слюной от предвкушения.

   — Кушай, Ванюшко. — Баба Шура поставила перед ним тарелку пшенной каши, выставила на стол пироги.

   Ваня сунул в рот ложку каши, проглотил и снова прислушался к себе. Голод не стал сильнее, ничто и никто не шевелился в животе и не кусал изнутри. Напротив него баба Шура тоже ела, склоняясь над тарелкой и прикусывая пирожок. Глядя, как исчезает еда из тарелки, Ваня вздрогнул от внезапно пришедшей в голову догадки. А что если голодуша, не найдя его, забрался в бабушку и теперь будет мучить ее голодом? Что тогда будет? Она съест все их припасы на зиму, а потом? Съест курочек и козу? А дальше?

   Он внимательно смотрел, как бабушка с аппетитом ест кашу, прикусывая пирожок, и никак не мог понять, поселился внутри нее голодуша или нет.

   — Ты чего не кушаешь-то, Ванюшко? — удивилась баба Шура, заметив, что тарелка внука почти нетронута. — Кушай, милое мое, неизвестно, когда пообедать придется.

   — Бабушка, а ты голодная? — решился Ваня.

   Она удивленно взглянула на него, улыбнулась и ответила:

   — Была голодная. Пока печь растопила, пока кашу сварила — много времени прошло. Проголодалась за утро. Теперь вот сыта. Ты сам-то кушай.

   — И тебя никто не кусает?

   — Да кто ж меня кусать-то будет?

   — Голодуша… — прошептал Ваня, втянув голову в плечи.

   Баба Шура на мгновение замерла, разглядывая мальчика, а потом рассмеялась, раскрыв щербатый рот и раскачиваясь на табурете. Из глаз выкатились две слезинки и тут же скрылись в глубоких морщинах на щеках. Ванька робко смотрел на нее исподлобья, не зная, что ему делать. Бабушка, наверное, его дурачком считает, вон как смеется. Как ей теперь рассказать, что он сам слышал, как голодуша ночью по кухне ходил, крошки со стола ел, которые Ваня забыл стряхнуть.

   Бабушка тем временем, отсмеявшись, вытащила из кармашка кофты беленькую тряпочку, стерла слезы и сказала:

   — Да помер он, голодуша-то. Эвона как его кашей придавило. Не сдюжил.

   Ваня опустил голову и слегка нахмурился, сообразив, что баба Шура шутит и даже не догадывается, какой страшный гость поселился в их доме. И виноват в этом он, Ваня. А значит, ему и отвечать: следить, кто из них стал много есть, и думать, как голодушу выманить наружу да подальше от их дома прогнать.
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Зима уже не таилась. Осмелела. Бродила по окрестностям хозяйкой, и Сан Сановна радовалась, что успела до снегов и метелей еще дважды сходить к переправе, привезти с того берега муки, крупы да сахару побольше, чтобы до весны им с Ваней хватило с запасом. Да два кулька конфет прихватила в сельпо для внучка, ярко-желтых кругляшей с кислинкой.

   Скоро завьюжит. Занесет дорогу до переправы глубоким снегом — не пройти иначе как на лыжах. Отрежут глубокие снега их деревеньку от остального мира со всех сторон. Каждое утро Сан Сановна с тревогой вглядывалась в новый день, едва открыв глаза, просила перед иконой: «Господи, дай мне один день! Много не прошу, лишь о дне сегодняшнем. Дай мне сил прожить его. Спаси и сохрани нас, грешных, и не оставь в немилости». А ложась спать, глядя туда, где должен быть печальный лик Богородицы с Младенцем, она тихо шептала: «Спасибо Тебе, Господи, за прошедший день! За то, что был с нами и помогал нам незримо». И так день ото дня катилось время в зиму и холода. Пела вьюга, заметая землю, кутая избы, из которых лишь одна дышала теплом и жизнью, пуская клубы дыма из печной трубы.

   Иной раз вспоминала Сан Сановна свою беспутную внучку Ольку, молилась о ней, живой или мертвой, гнала от себя невеселые мысли о том, что, будь все хорошо у нее, не бросила бы она мальчонку на зиму в глухой деревне со старой бабушкой. Вспоминала порой старика Бабурина, царствие ему небесное! Хороший дед был, веселый. Если б не Ванюшка, совсем бы ей тоскливо было. Ни в гости сходить, ни к себе пригласить, ни словом перекинуться.

   Короткими зимними днями хлопот у Сан Сановны с правнуком хватало. Печь истопить, дров принести и воды с колодца, снега нагрести для стирки и мытья, дорожки от снега расчистить, за скотиной ходить. Так день за днем и пролетали. А вечерами зажигала Сан Сановна свечу, которых у нее три коробки про запас было, накрывала ее закопченным стеклянным колпаком и ставила на столе, а Ванюшко просил:

   — Ба, расскажи сказку!

   И она рассказывала. Про дела давние, но не сказочные. Про домового, который так плакал в печи перед войной. Про Катю-красавицу, что перед свадьбой в реке утопла, а после все к жениху ходила ночами, покуда не извела его. Правда, в последнее время мальчик все больше про голодушу расспрашивал.

   Вечер украдкой скользнул на двор, серым котом пробрался в избу, гася последние отблески короткого зимнего дня. Принес на хвосте снегопад. «Как бы не завалило нас к утру по самые окна, — думала Сан Сановна, задергивая занавески и накрывая дрожащее свечное пламя стеклянным колпаком. Огонек тут же перестал дрожать, как согревшаяся в ладонях пичуга.

   — Баб Шура, а откуда голодуша приходит? — приступил к вечерним расспросам Ваня, усевшись за стол.

   — Голодуша-то? — рассеянно переспросила бабушка, не сразу найдясь с ответом. — Да из лесу, наверное.

   Она поставила на стол чугунок с рассыпчатой пшенной кашей, отрезала пару ломтей домашнего хлеба.

   — А что же он там ест, в лесу? — снова спросил мальчик.

   Баба Шура вздохнула. Вот ведь сболтнула сдуру, теперь не отвертишься. Она сказала — к слову пришлось, как ее маленькую стращали, так и выдала, а мальчонка за правду принял да расспрашивает.

   — Да зверей и ест, — на ходу сочинила Сан Сановна. — Залезет в медведя или волка, вот тот и ходит голодный по лесу. Такое зверье голодуша вынуждает страх терять и к человеческому жилью идти.

   — А если в лесу голодуша всех зверей съест, он может на человека напасть?

   — Тогда, наверное, на человека перекидывается, — ответила неохотно баба Шура. — Не надо бы к ночи-то такие разговоры заводить. Нехорошо это. Беды бы не накликать. Кушай вот давай, пока не остыло.

   Ваня потянулся было к каше, но замер, прислушиваясь к себе: не такой ли сильный его голод, что совсем терпения нет? Досчитал до десяти, потом еще раз столько же. Желудок нетерпеливо заурчал, но желание насытиться было обычным, как всегда.

   — Ванюшко, ты чего не кушаешь? — Голос бабушки вернул его за стол к пшенной каше.

   Мальчик с облегчением зачерпнул ложкой из чугунка. Может, и не было его, голодуши этого? Не добрался до их избы по такому снегу, а шорохи и шаги Ваньке только померещились. Или походил голодуша, посмотрел, как они с бабулей живут, и понял, что не будет ему тут слишком сытно, вот и ушел обратно в лес. Вон и бабушка ест как обычно, не торопясь, запивая кашу чаем из старой фарфоровой чашки. Значит, и в ней голодуша не сидит. А крошки он всегда теперь со стола смахивать будет. Специально перед сном стол проверять станет, вдруг бабуля забудет, она ж старенькая. От всех этих мыслей у Ваньки на душе стало как-то веселее. А от рассыпчатой сладкой каши по телу разлилось сытое тепло. Даже в сон потянуло. Ваня прижмурился, не в силах сопротивляться этому желанию.

   В дверь что-то с силой ударилось, Ванька в испуге подскочил на табурете, чуть не свалился на пол. Сон как рукой сняло. И бабушка вздрогнула, расплескав из чашки остатки чая. Оба они, и Сан Сановна, и ее правнук, застыли, глядя друг на друга и даже боясь дышать. Стук повторился, требовательный, настойчивый.

   — Бабушка… — одними губами прошептал Ваня, живо вдруг представив деда Степана, ставшего после смерти упырем и все же выбравшегося из заговоренного молитвой дома.

   Баба Шура торопливо перекрестилась. Потянулась к окну, желая выглянуть на улицу. «Откройте, хозяева, — послышался с улицы глухой незнакомый голос. — Заблудился я, люди добрые! Пустите обогреться, что ли!»

   «Не пускай, не надо, бабушка, это голодуша к нам пришел», — хотел сказать Ванька, но поперхнулся словами, когда в дверь опять громыхнуло.

   Сан Сановна медленно поднялась из-за стола и, шаркая ногами, вышла в сенцы. До Вани донесся скрип открываемой двери.

   — Ты кто таков? Откудова здесь взялся? — послышался строгий голос бабушки.

   — Хозяюшка, миленькая, пусти, сдохну сейчас от холода, — взмолился кто-то. — На охоту ходил и заплутал. Думал, все, кранты, околею. Хорошо, что огонь разглядел в лесу. К вашей деревне вышел.

   — А ружье твое где, охотник?

   — Да пес его знает. В сугробе по дороге бросил. Думал, сдохну уже скоро. Все растерял. Рюкзак, ружье… Спасибо, мать, что пустила, не выгнала. От дома к дому уже не смог бы ходить. Ног не чувствую…

   Ванька даже вытянулся вверх, прислушиваясь к тому, что происходит в сенцах. Послышались тяжелые шаги, возня, неясное бормотание, потом в кухню вошел худощавый, сильно заросший щетиной человек.

   — Вот спасибо-то, люди добрые! — простонал он, присаживаясь перед печью на корточки и протягивая к теплу замерзшие руки. — А я уж думал, все, конец мне настал.

   Ванька уставился на нежданного гостя, даже рот приоткрыл. Тот нахохлился воробьем у печи. На нем был толстый, грубой вязки свитер, сильно потертый на манжетах и горловине, заношенные штаны неопределенного цвета, то ли темно-зеленого, то ли коричневого. Тронутые сединой темные волосы некрасиво клочьями топорщились в разные стороны.

   — Звать-то тебя как, мил человек? — спросила баба Шура, с прищуром разглядывая его.

   — Геннадием кличут, — ответил он сиплым голосом и выпрямился.

   Шагнул к замершей в дверях кухни старушке и протянул узкую ладонь. Та осторожно пожала ее и тоже представилась:

   — Сан Сановна я. А так все бабой Шурой зовут.

   — Ну а ты, пацан? Как тебя звать? — Гость повернулся к Ваньке. — Дядя Гена я. Будем знакомы?

   — Ваня, — по-мышиному тихо отозвался мальчик и опасливо пожал протянутую ладонь незнакомца.

   Она была по-прежнему холодной, сухой и мозолистой. Баба Шура тем временем наполнила горячим чаем большую кружку, наложила в миску побольше каши и поставила на стол для гостя.

   — Садись к столу, угощайся, Геннадий. Чем богаты…

   Тот кивнул вместо благодарности, шумно подвинул стоящий неподалеку табурет и склонился над тарелкой. Ванька завороженно следил за тем, как гость жадно ел. Глотал, почти не пережевывая, словно пытался забить огромную пустоту внутри себя.

   — Ты сам-то откуда будешь? — спросила Сан Сановна.

   Незнакомец на мгновение перестал жевать, будто задумался, облизнул потрескавшиеся губы и ответил:

   — Из Свердловска.

   — Далече, — покачала головой старушка. — А в наши края-то как тебя занесло?

   — На охоту приехал. И попал в буран. От остальных отбился, следы замело, к лабазу выйти не получилось. Думал, все, хана мне. Ходил, ходил, а когда уж околеть собрался, вижу, свет среди деревьев. Ты мне, мать, вот что скажи: далеко отсюда до райцентра?

   — Не шибко далеко, если летом. А сейчас зима. Если по льду через реку, то напрямки отсюда километров десять будет. Тебя ж, поди, ищут, мил человек.

   Незнакомец заметно вздрогнул, оглянулся на старушку. На его лице мелькнула тревожная тень и тут же растаяла.

   — Ищут, наверное, — хмыкнул он и задал встречный вопрос: — Так что же, иначе ни вы, ни к вам никто попасть не может, кроме как по льду и пешком?

   Сан Сановна помолчала, словно обдумывала ответ.

   — На лыжах добежать можно, коли молод и сил много. Только ты, гляжу, и лыжи свои где-то в тайге оставил.

   — А как же ты, мать, тут одна с пацаном-то управляешься? Помогает кто?

   — Да вот так, помолясь, и управляюсь! — уклончиво ответила баба Шура.

   Она вышла в сенцы и вскоре вернулась с тюфяком. Расстелила его на полу возле печки.

   — Ты уж не серчай, мил человек, я тебе здесь, в кухне постелю. Больше тебя некуда разместить.

   — И на том спасибо, мать! — Геннадий улыбнулся, обнажив крупные, желтые, в коричневатых бороздках зубы.

   А позже, лежа в кровати, укутанный одеялом и ночной тьмой, Ваня никак не мог заснуть. Все прислушивался к сонному похрапыванию гостя за стенкой

   и гадал: не голодуша ли это под видом человека пробрался к ним в дом? Вспоминал, как жадно дядя Гена набросился на еду, закидывал в рот полные ложки и зыркал по сторонам голодным псом. И явился он незнамо откуда. Лес ведь кругом. А бабуля сама говорила, что голодуша из лесу приходит, бродит с голодным зверем вместе, а потом к человеческому жилью приходит. Что же теперь будет? Неужели голодуша все их припасы зимние съест, а потом и за них с бабушкой примется?

   Сан Сановне тоже не спалось. Грызла сердце тревога, скребла душу острыми когтями, лишала сна. «Не охотник это, — думала старушка, прислушиваясь к хищному завыванию ветра за окнами. — Лихого человека привело к нам. Не дала ему ранняя зима в лесах отсидеться. Господи милостивый, коли не уберег ты нас, так хоть дай сил одолеть напасть. Спаси и сохрани в час испытаний!»
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Она проснулась, когда ночная тьма уже успела полинять, разбавленная поздними зимними сумерками. Охнула удивленно и раздосадованно, выбралась из постели и торопливо оделась, спеша затопить печь до того, как зимняя стужа выдует остатки тепла из дома. На пороге кухни Сан Сановна на мгновение замерла в испуге, заметив темный силуэт у окна, но тут же вспомнила про вчерашнего гостя. Он застыл, чуть пригнувшись, как волк, собирающийся прыгнуть на неосторожную добычу, и, отодвинув край занавески, что-то внимательно изучал на улице.

   — Утро доброе, мать! — произнес он, не поворачивая головы. — Улеглась вроде непогода.

   — Вот и ладно, — отозвалась женщина, затеплила свечу и склонилась к печи.

   — У вас что же, больше никто в деревне не живет? — поинтересовался Геннадий. — Смотрю, в других избах ни света нет в окнах, ни дыма из трубы.

   — Почему же? Живут. Зимуют не все. Молодежь в город подалась за заработком и хорошей жизнью. Стариков за собой увезли. По весне многие вернутся.

   — Получается, ты здесь всю зиму одна с внуком кукуешь? И что же, о вас не вспоминает никто?

   Сан Сановна оглянулась на гостя. Встретилась с его колючим взглядом. Отблески свечи плясали в его зрачках, как хищные огоньки в глазах голодного зверя. На сердце вдруг похолодело. Никогда ей еще не было так страшно от мысли, что о ней действительно и вспомнить-то некому. Был сын, погиб в семьдесят пятом, уже пятнадцать лет как в могиле. Невестка и раньше ее не жаловала, а как овдовела, так вообще забыла, как звать-величать. Олька вот вспомнила, да и пропала. Почтальонша — и та пенсию последний раз три года назад приносила. А потом взбаламутилась и отказалась крюк через реку делать ради двух стариков. Так им и приходилось со Степаном самим за реку на почту ходить за причитающимся. А зимой — и вовсе про пенсию забывать.

   — Ты бы, мил человек, дровец мне принес. В сенцах лежат сбоку от двери, — ушла от очевидного ответа Сан Сановна.

   Геннадий встал, распрямил плечи, потянулся до хруста и вышел. «Господи, дай мне один день, — мысленно попросила женщина у потемневшего образа. — О многом не прошу, лишь о дне сегодняшнем. Дай сил прожить его и убереги от лихих напастей и бед. Спаси и сохрани нас, грешных, и не оставь в немилости!»

   — Мне б пожрать чего-нибудь. — Геннадий оказался рядом внезапно. Подкрался, как хищник на мягких лапах. — Живот с голодухи подводит.

   Он наклонился и вывалил на пол охапку поленьев.

   — Обожди, мил человек, печь растопится, тогда уж и завтрак будет. Проспала я сегодня. Поздно топлю.

   Сан Сановна склонилась к печному жерлу, глядя, как огонь робко пляшет на поленцах, взбирается все выше, все смелее тянет вверх горячие языки.

   — Вот и слава богу! Разгорайся, родимая, — привычно сказала она печи, отгораживаясь от жаркого пламени заслонкой. Получив ее одобрение, оно загудело, затрещало, жадно поглощая дровяное подношение и даруя взамен тепло.

   Геннадий прошелся по кухне, заложив руки за спину, вышел в сенцы снова и вскоре вернулся, с хрустом откусывая от крупного желтого яблока. Второе он держал в другой руке. «Уже и не спрашивается, — подумала Сан Сановна. — Хозяином себя почувствовал».

   
[image: bin00000001.jpeg]
   

За завтраком, глядя, как дядя Гена жадно поглощает кашу и рвет зубами край булки, Ваня то и дело ерзал на табурете, решая непростую мысленную задачу: кого же привела нелегкая к их порогу? Голодушу или обычного заблудившегося человека? Не найдя ответа на вопросы, мальчик решился на разговор:

   — Дядя Гена, а ты очень голодный?

   Гость замер на мгновение, даже жевать перестал, потом молча кивнул.

   — Поблуждаешь по лесу с мое — не так еще оголодаешь, — ответил он чуть погодя и подмигнул.

   — А в лесу ты что ел? — задал Ванька животрепещущий вопрос.

   — Консерву жрал, — осклабился Геннадий.

   И от этой улыбки, демонстрирующей крупные коричневатые зубы, от острого, холодного взгляда, от его узловатых пальцев с желтоватыми ногтями, подведенными черным ободком, сжимающими краюху хлеба, Ванька ощутил вдруг дурноту.

   — А где ты в лесу консервы взял? — допытывался мальчик.

   — С собой взял, потому и были.

   Он пронзил Ваньку цепким оценивающим взглядом, поскреб задумчиво заросший темной щетиной подбородок и заметил:

   — А ты любознательный, пацан. Не скучно тебе здесь вдвоем с бабушкой?

   — Нет, — поспешно ответил Ваня, отчего-то испугавшись этого внезапного вопроса.

   — Ванюшко, — встряла в разговор Сан Сановна, — идем-ко, пособишь мне во дворе.

   — Может, лучше я? — Геннадий привстал со своего места.

   — Не надо. Ванюшко знает, что делать, приноровился уже.

   Ванька с заметным облегчением выскользнул из-за стола. Гость недовольно цыкнул зубом, по-волчьи окинув хозяев настороженным взглядом, и тоже неторопливо поднялся из-за стола.

   — Нехорошо как-то сидеть, когда другие работают. Не по-людски, — сказал он. — С вами пойду. Вдруг тоже на что сгожусь.

   В сенцах вкусно пахло яблоками, лежащими в коробе с сеном. И, пока все одевались, гость непринужденно выцепил одно и с хрустом надкусил. Пожевал задумчиво и вытащил еще одно про запас. Сан Сановна толкнула маленькую дверку, ведущую из сенцов в пристройку, куда на зиму переезжало небогатое хозяйство: коза, козел и десяток куриц с петухом. Ваня поспешил следом за бабушкой, опасаясь оставаться наедине с прожорливым гостем, но и тот не желал отставать и увязался следом.

   Пока бабушка с внуком привычно трудились, насыпая корм для куриц, выкладывая в ясли сено для коз, Геннадий стоял в стороне, доедая яблоки, и с интересом наблюдал за ними. «Пособить вызвался, а сам — ничуть не шевелится, — думала Сан Сановна, украдкой поглядывая на мужчину. — Только и знает, что ест, голодуша чертов. Так и подъест все наши припасы, будь он неладен. Принесла его нелегкая в наши края. Как только добрался по снегу? Лагеря-то поди в десятках километров отсюда. А он, окаянный, теперь и не стронется никуда до весны. Будет отсиживаться. Ни зимой, ни по весне никто его искать-то уже не будет. Подумают, что околел в лесу, а он — вона, у нас зазимовал».

   Геннадий, будто уловив некоторые из ее мыслей, оторвался от стены, которую подпирал, прошелся по хлеву, выцепил из гнезда пестрое куриное яичко и, стукнув о доску, запрокинул себе в глотку. Золотистый желток канул в разинутый рот как в бездну. Гость жадно облизнул губы и, перехватив серьезный внимательный взгляд мальчика, подмигнул. Ваня смутился, отвел глаза и подвинулся ближе к бабушке.

   
[image: bin00000001.jpeg]
   

«Бабушка, а долго у нас еще дядя Гена гостить будет?» — спросил как-то шепотом Ваня. К тому моменту минуло три недели, как пришлый жил у них в доме. Зима уже вступила в полную силу, намела сугробов, установила лед на реке, застудила, завьюжила. «Да кто ж его знает, — шепотом ответила баба Шура, лежа рядом с внуком на кровати возле теплой печи. — Куды ему по такому-то снегу? Вона сколько навалило! Теперь уж пока не начнет сходить…» Она украдкой вздохнула, не слишком веря собственным словам. Никуда этот человек не спешил, а скорее хоронился от лишних глаз, и лучшего места, чем эта деревенька среди глухого леса, было не найти.

   «Господи, дай мне один день, — вела Сан Сановна привычную неслышную беседу с Богом, одеваясь в плотном предрассветном сумраке. — О многом не прошу, лишь о дне сегодняшнем…» Из кухни доносилось шумное дыхание и похрапывание лихого гостя, будило тревогу в душе женщины. Нет у них с Ванюшкой иной защиты, кроме Господа. Лишь бы самим не оплошать. Баба Шура запалила свечу, накрыла стеклянным колпаком, и пламя сразу осмелело, вытянулось вверх и перестало дрожать. В окошки еще заглядывала ночь: синяя, ясная, глазастая, вооруженная тонким серпом молодого месяца. Сан Сановна повернулась к ней спиной и вышла в кухню, унося с собой трепетный свет свечи под стеклянной колбой.

   Геннадий спал, раскинувшись на тюфяке. Одеяло сползло с груди, обнажив лик Богородицы, синеватый, будто живой в трепетном свете свечи. Рядом раскинула крылья птица, парила в такт сонному дыханию. Сан Сановна отвернулась, в красном углу затеплила лампадку перед иконой, перекрестилась: «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас, грешных!» Отошла к печи, склонилась, выгребая остывшую золу, складывая в жерло новые дрова. Когда осмелевший огонь поднялся, заплясал на поленьях, испуская первые струйки тепла, баба Шура закрыла заслонку и тихонько направилась в сенцы, где ее встретила прохлада и острый запах антоновских яблок.

   Кто-то тронул ее за руку в полумраке, и Сан Сановна испуганно вздрогнула.

   — Ба, я с тобой! — услышала она шепот.

   Ванюшко проснулся и прибежал следом за ней. Неуютно ему наедине с гостем оставаться.

   — Идем, идем, Ванюшко! Одевайся, милое мое.

   Мягкая темнота сарая пахла сеном и кисловатым запахом куриного помета. Сан Сановна поставила свечу на полочку возле двери и поманила кур:

   — Тип-тип-типоньки!

   Склонилась к корыту, насыпая зерна. Куры зашевелились, спрыгивая с насеста, подскочили к кормушке, торопливо выхватывая оттуда пищу. Баба Шура выпрямилась, озадаченно хмурясь.

   — Ба, а где остальные куры и петька? — озвучил ее мысли правнук.

   Она не спешила с ответом. Обошла хлев, заглянула в загон к козам. Нашла лишь ворох перьев и больше ничего. Страх погладил душу ледяной лапой, заставил поежиться.

   — Видать, лиса озоровала, — ответила баба Шура.

   — Лиса, что, их съела? — переспросил Ванька, и его голосок тревожно зазвенел.

   — Да, милое мое, съела, проказница. Надо бы по свету глянуть, где она лаз подрыла, как пробралась.

   Старые сказки, слышанные так давно, что в них не верилось, разом ожили в памяти. Сказки про тех, кто всегда оставался голодным, и этот голод вынуждал их есть без насыщения. Про ужасы, что чинили эти голодные, кочуя от места к месту, по лесам и болотам, от деревни к деревне, от дома к дому. Сан Сановна незаметно перекрестилась, гоня от себя дурные воспоминания. Прошла в глубину сарая, сняла со стены короткие широкие лыжи.

   — Ну-ко, Ванюшко, пособи-ка мне, подержи свечу, — попросила правнука.

   — Бабуль, а что это? Зачем?

   — Лыжи. По снегу ходить и не проваливаться. — Сан Сановна проверила кожаные ремни, убедилась в их прочности.

   — А куда ты пойдешь?

   — Мы вместе пойдем, — ответила она шепотом. — На-ко вот, примеряй на ногу, я ремешок подтяну.

   Ванька, затаив дыхание, смотрел, как бабушка регулирует ремни на широких лыжах, и сердце его стыло от неизвестной тревоги.

   — А куда мы пойдем? — также шепотом спросил он.

   — За реку. В поселок. Перейдем по льду и тем берегом добежим. До свету завтра выйдем, пока погода ясная стоит и неморозно. Только тихо! — она приложила палец к губам, призывая молчать, но Ванька и сам все понял.
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Он проснулся от голода, болезненного сосущего ощущения, угнездившегося под нижними ребрами, тянущего за внутренности, как свирепый зверь. Геннадий поскреб ногтями впалый живот, будто хотел угомонить неприятное чувство. Не получилось. Он поднялся с лежака, накинул свитер, постоял у печи, впитывая ее живое тепло. За окном линяла предрассветная синева. В животе заурчало, завыло проголодавшимся зверем, скрутило так, что мужчина согнулся и зашипел сквозь зубы. Голод требовал утоления — и немедленно. Геннадий прошелся по кухне, заглядывая повсюду. В старом серванте нашел краюху хлеба и нетерпеливо вонзил в нее зубы. Челюсти тут же свело, струйка слюны потекла по подбородку. Хлеб лишь раззадорил аппетит, сделал голод еще явнее, ощутимее. Ему чудился запах мяса, жарящегося на костре. Сочные мясные куски, подернутые местами обугленной корочкой. Розоватый сок, текущий в рот при каждом укусе. Живот скрутила новая судорога.

   Геннадий подошел к рукомойнику, плеснул несколько раз водой в лицо, но так и не смог избавиться от наваждения: безмолвный, укрытый снегом лес, языки костра трепещут среди сугробов, словно невиданный цветок; бесформенная туша неподалеку, пятна крови, ярко-алые на белом. И запах… Этот сводящий с ума запах, обещающий сытость и тепло. Саму жизнь после долгих блужданий в зимнем лесу. И мысль: один, он теперь один на многие километры вокруг, зато обеспечен едой на несколько дней, а там, дальше, лишь одна надега — на фарт.

   Скрипнула дверь — в избу вернулись безобидные ее обитатели: маленькая жилистая старуха и пацан. Ему дважды подфартило вытянуть козырную. Сначала, когда, почти околевший от холода и голода, он увидел огонек во мраке, и позже, когда в отрезанной от остального мира деревеньке оказалось всего два человека: старуха и мальчишка.

   — Доброго утречка! — произнесла бабка, окинув его внимательным взглядом, пацан же молча зыркнул волчонком исподлобья.

   — Доброго! — ответил Геннадий, голос спросонья был еще сиплый, пожелание доброго утра прокаркалось вороной.

   — Скоро уж и завтрак поспеет, — сказала старуха, подходя к печи. — Наедимся все.

   Что-то в ее движениях и в самом голосе настораживало. Чуялась какая-то нарочитость, что ли. А он привык чуйке верить, она его редко когда обманывала. Не было бы чуйки, не был бы и он таким фартовым. Геннадий слегка прищурился, оценивая угрозу. Решил, что особо бояться этих двоих не стоит, но ухо востро держать нужно. На всякий случай.

   Теплая каша заполнила утробу, легла приятной тяжестью в живот. Голод приутих, ушла щемящая боль из подреберья, оставив лишь странное чувство незаполненности. Геннадий глянул в окно на занимавшийся серый день, белые сугробы, обступившие избу со всех сторон. Место было идеальным, чтобы без тревог пересидеть зиму, а потом уж двинуть дальше. Если бы не этот голод, терзавший нутро, требовавший утолить его пищей. Сытной пищей. Особой.

   Снова ощутив внутри пока еще робкое шевеление, Геннадий встал, прошелся по кухоньке, заложив руки за спину, нахохлившись воробьем. Вышел в сенцы, окунувшись в яблочный аромат; он щекотал ноздри, дразнил, раззадоривал. Мужчина торопливо накинул верхнюю одежду и вышел во двор, в чистоту морозного воздуха. Снег сочно заскрипел под ногами, как скрипит плотный кочан квашеной капусты, когда его рубят, чтобы потом съесть с круглой горячей картошечкой, розоватым салом и под водочку. В животе заурчало, что-то шевельнулось сильнее и настойчивее.

   Геннадий покрутился возле избы, сплюнул в снег сквозь зубы. Хотелось курить, чтобы хоть горьким дымом унять сосущую жадную пустоту внутри. Он нагнулся, цапнул пятерней охапку снега, отправил в рот, нетерпеливо сглотнул холодную влагу, остудил горящее горло. Снова вспомнил алые пятна на снегу, ноздрей коснулся призрачный запах-воспоминание. Голова закружилась. Геннадий шагнул в сторону, дернул дверь зимнего хлева, одной стеной прижавшегося к дому. На него повеяло теплом и жизнью. Шагнул через порог, и куры с квохтаньем кинулись врассыпную. Не обращая на них внимания, он вытащил из гнезда пару яиц, разбил и одно за другим запрокинул в рот. Зажмурился, чувствуя, как они проскользнули в желудок. Голод чуть стих. «Хорошо, что вторая дверь ведет прямо в избу, — подумал он. — Ночью, как все уснут, я сюда обязательно наведаюсь».

   
[image: bin00000001.jpeg]
   

Сумрак лежал меж стволов елей и кедров, путался в хвое пышных растопыренных лап. Грузная фигура пробиралась по глубокому снегу, нарушая тишину хрустом ветвей. Глаза сверкали красным отблеском. Хищно. Страшно.

   Голод гнал его вперед, на поиски добычи. Ноздри жадно втягивали морозный воздух, шумно выпуская облачка пара. Под корягой замер зайчишка, вжался в снег, силился слиться с его белизной, но не мог остановить биение сердца, пульсацию крови. Это его и выдало. Он метнулся было в последний миг, надеясь избежать цепких лап незавидной заячьей судьбы, но не смог. Забился, заверещал в ужасе. Хищник ловко скрутил его голову, рванул с хрустом. На снег брызнуло алое, горячее. Тишина всколыхнулась жадным чмоканьем того, кто теперь высасывал кровь из зверька, его тепло, его жизнь.

   Вскоре от зайца остались лишь клочья шерсти и обглоданные кости, а голод не утихал. Требовал насыщения. Особой пищи. Сытной. Сладкой. Ароматной. Гнал дальше на поиски. Глаза с красным отблеском шарили по сумрачному безмолвному лесу. Тот, кто попробовал особую пищу, уже никогда не забудет этот вкус. Будет бесконечно желать и искать и не утешится, пока не найдет.

   Огонек среди ветвей мелькнул неожиданно, поманил, раздразнил едва утихший голод. Пообещал: иди, здесь тепло и сытно. Темная фигура ломанулась сквозь лес и тьму, стремясь обрести желаемое. Где огонь — там пища. Там жизнь. Там утоление желаний…

   Сан Сановна вздрогнула, открыла глаза, глядя в мягкую ночную мглу. Сердце заходилось в тревоге, гнало страх по жилам. Она сделала глубокий вдох, усмиряя биение, приводя спутанные мысли в порядок. Пора! Откинула одеяло, наскоро оделась потеплее. Толкнула спящего рядом Ваньку. Убедилась, что проснулся, и, склонившись, зашептала:

   — Пора, Ванюшко, утро скоро. Нам нарано выйти надо, чтоб поспеть. Ночь лунная, светлая. Как раз чтоб идти. Я пойду пока, лыжи готовить буду, а ты одевайся тихонечко да жди. Как стукну в окошко, ты сразу на улицу ступай, да не шуми только.

   — Хорошо, — прошептал Ваня, сглотнув образовавшийся в горле ком.

   Баба Шура запалила свечу под колбой, перекрестилась и вышла из комнаты, прикрывая светильник краем шерстяного платка. Ванька остался один во мраке, наедине со своими страхами и тревожными мыслями. Он соскользнул с кровати, ощупью добрел до стула, на котором еще с вечера приготовил себе одежду, и начал торопливо одеваться, боясь, что бабушка постучит в окно раньше, чем он будет готов.

   Едва переступив порог хлева, Сан Сановна застыла. Сердце замерло, смолкло на несколько мгновений. Мир поплыл, но тут же вернулся на место вместе со следующим ударом сердца. Пламя свечи бросало дрожащие тени вокруг, меняло привычные очертания, скрадывало их. Незваного гостя, сидящего на корточках возле козьего загона, она признала не сразу, скорее почуяла сердцем неладное прежде, чем увидела глазами. Не отрывая глаз от сгорбленной спины, потянулась рукой в сторону, нащупала черенок стоящих в углу вил, потянула к себе. Что-то предательски лязгнуло. Спина Геннадия напряглась, он вдруг резко развернулся, не поднимаясь с корточек. Глаза хищно блеснули в тусклом свете. Его рот был перемазан чем-то темным, как у мальца, тайком евшего густое вишневое варенье, но Сан Сановна сразу поняла, что это такое. Горло стиснул спазм, затошнило. Она втянула носом воздух, привычно пахший скотиной, теперь к этому запаху примешивался еще один, тяжелый, железистый.

   — А ну, вставай, ирод! — произнесла женщина, нацеливая на Геннадия вилы. — Мы тебя как гостя приняли, приютили, а ты что творишь?

   Гость медленно поднялся, развернулся грудью к старухе, поднял руки ладонями вверх в примиряющем жесте. Осклабился, обнажая неровные темные зубы. И то и другое тоже были перепачканы вишнево-темным.

   — Тихо, мать, ты чего? — сказал он, делая осторожный шаг вперед. — Чего взъелась-то? Из-за козла? Так должна понимать, что мы зиму без мяса не протянем. А сойдет снег — сможешь новых купить. И не двух, больше. Будете с мальцом своим жить припеваючи, без базара. Гена Шмыга добро помнит. Ты вилы-то поставь обратно, не дури. Не шутка — опасная вещь.

   — А я и не думала с тобой шутки шутить. Враз на вилы-то посажу, только вот сунься. Тут места глухие — не хватятся. А хватятся — так не сыщут. Да и не надо тебе, чтоб хватились.

   Геннадий уставился на нее пристальным колким взглядом, сокрушенно покачал головой:

   — Зря ты так, мать. С вилами на меня. Разве ж я вас обидел бы? Зачем же ты меня обижаешь?

   Он сделал еще один шаг вперед, но Сан Сановна сердито его осадила:

   — Не подходи, зараза! Убирайся отсюда подобру-поздорову. Ищи себе другое логово.

   Геннадий криво ухмыльнулся.

   — Уйду, мать, коли просишь. Навязываться не стану. Только не по понятиям как-то получается: живого человека на мороз как собаку выгонять. Не по-людски как-то. Мне ж с пустым брюхом не выжить. Дай хоть козу заберу, надо ж чего-то жрать в дороге.

   — Много просишь, гость любезный, — ответила Сан Сановна. — Котомку с едой я тебе соберу, конечно, как собаку со двора гнать не буду. Но что ты с собой возьмешь — не тебе решать. Поселок ближайший недалече будет. Километров десять отсюда напрямки. Лед на реке давно уже установился — переправишься и дойдешь к вечеру.

   — Увязну в глубоком снегу.

   — Лыжи возьмешь — не увязнешь.

   — Лихо расписала, мать. — Геннадий переступил с ноги на ногу. — Неужели прямо так вот и выставишь из хаты? Нехорошо как-то. Пацану вон своему пример нехороший подаешь.

   Он кивнул в сторону двери, ведущей в избу. Сан Сановна оглянулась. Успела увидеть прикрытую дверь хлева, разгадать нехитрую уловку, а в следующий момент гость оказался рядом с ней, выскочил, как черт из кадушки. Баба Шура охнула, почувствовала, как сильным рывком выскользнули вилы из руки. А мгновение спустя в живот впилось острое, обжигающее ослепительно-белой болью.

   
[image: bin00000001.jpeg]
   

Взгляд он почувствовал затылком, когда осторожно, чтобы не пораниться, облизывал с острия вил теплую еще, солоноватую влагу. Тело, получив, наконец, желаемое лакомство, пело туго натянутой струной. И вдруг шею и затылок будто пощекотало невидимыми пальцами. Геннадий резко оглянулся. У двери, вцепившись рукой в косяк, замер пацан. Белый овал лица словно плыл в дрожащем сумраке, в огромных, как плошки, глазах мерцало пламя свечи. Он не мигая смотрел на распростертое на полу тело старухи, стыдливо укутанное саваном мрака. Геннадий облизал губы, стер остатки крови со щек рукавом и медленно привстал.

   — Баба… — одними губами прошептал малец и попятился.

   — Тише, пацан, ты куда? — вкрадчиво произнес мужчина, протягивая к нему окровавленную ладонь. — Стой, мелкий!

   Ванька замотал головой, шапка сползла набок и шлепнулась на пол. Мальчик дернулся и кинулся прочь в избу, в сенцы. Геннадий чертыхнулся сквозь зубы:

   — Ч-черт! Куда ты собрался, мелкий? Все равно тебе бежать некуда.

   Грохоча сапогами, вломился в избу, повернул голову к распахнутой из сенцов на улицу двери. Вышел на крыльцо и слегка зажмурился, глядя на тусклый свет занимавшегося утра. Мальчишка бежал прочь от избы, то и дело увязая в глубоком снегу, всхлипывал и взмахивал руками для равновесия. Как раненая пичуга, спасающаяся от старого кота. Геннадий криво усмехнулся, следя за его потугами к бегству. Он не спешил. Вернулся в кухню, пошарил возле печи в поисках топора. Не нашел. Повернулся к столу и вытащил из выдвижного скрипучего ящика нож, самый большой, какой был у бабки в доме. Попробовал подушечкой пальца остроту и коротко удовлетворенно кивнул. Лишь после этого сдернул с гвоздя свой тулуп, накинул и вышел из дома.

   Погоня по глубокому снегу забавляла его. Он видел далеко впереди маячившую фигурку мальчика, неуклюже увязавшего в сугробах. Тот не бежал даже, а скорее плыл, оставляя в снегу неровную борозду. Геннадию было интересно, что же мальчишка задумал, как будет выкручиваться. Детская неловкая фигурка добежала-таки до соседней избы, обогнула ее и скрылась за поворотом.

   — Давай, пацан! Поднажми! — хмыкнул мужчина, шагая по его следам.

   Мысль о том, что сосунок придумал подстеречь его за углом избы, пришла в голову и тут же исчезла, когда он увидел, что борозда в снегу шла за угол вдоль стены и вдруг обрывалась, точно пацан взлетел. Однако разгадка обнаружилась сразу, как только он дошел до конца борозды и заметил лестницу, утонувшую в снежном покрове. Щенок влез на чердак по приставной лестнице, а потом оттолкнул ее в снег. Только вот чем ему помогут эти уловки?

   — Раз-два-три-четыре-пять, я иду тебя искать! — громко хохотнул мужчина.

   Лестницу он поднимать не стал, решил найти свой способ попасть в избу и тем самым удивить беглеца.
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На чердаке пахло мышами и чем-то еще неприятным, что Ванька поначалу не смог определить, пока не понял, в чьем доме спрятался. А вспомнив, похолодел от нового страха. Вдруг баба Шура не ошиблась, думая, что непохороненный старик Бабурин станет упырем. Вдруг он и вправду стал? Вот учует живого человека в доме и полезет за ним на чердак. Как быть? Наружу нельзя и в доме оставаться страшно.

   Он отполз подальше от чердачного окна, в которое так ловко нырнул, оттолкнув ногой приставную лестницу. Прислушался, сидя в сумраке на досках. Снаружи слышался хруст снега, тяжелое дыхание преследователя. Шаги остановились, и с улицы послышался веселый голос:

   — Раз-два-три-четыре-пять, я иду тебя искать!

   Снег захрустел снова, шаги удалились. Ванька остался в тишине, с гулким биением собственного сердца и частым дыханием. Слух обострился, он слышал далекое карканье вороны в лесу, даже мышиный шорох где-то под досками. Тело, разгоряченное бегом, теперь медленно остывало, и под одежду потихоньку пробирался холод. «А может, выпустить его, упыря этого? — пронзила его злая и отчаянная мысль. — Пусть он дядю Гену заест, а после его можно снова в доме закрыть, как баба Шура делала».

   Где-то внизу раздался скрежет, потом громкий треск. Мальчик испуганно вскрикнул и тут же зажал рот ладошкой. Скрипнули доски под тяжелой поступью. Ванька огляделся по сторонам, ища спасения. Тусклый свет едва обозначал горы сена, припасенного дедом Степой когда-то давно для жившей у него раньше скотины. Под коньком крыши были положены жерди от ската до ската, на которых тоже лежало сено. К этим старым запасам вела небольшая лестница, приставленная к балке. Не раздумывая ни секунды больше, мальчик мышью метнулся к лестнице и взвился по ней наверх. Ступени сердито взвизгнули под ним, но выдержали вес детского тела. Колкое, пропитанное давней пылью сено обволокло его. Пыль забила ноздри и рот, защекотала в горле, в носу. Ванька прижал ладонь ко рту, боясь расчихаться и выдать себя. Он замер, прислушиваясь к поступи того, кто расхаживал внизу по избе деда Степана. Шаги остановились ненадолго, потом снова что-то заскрипело, заохало, звук приблизился. Крышка чердачного люка откинулась, грохнула о пол, поднимая клубы слежавшейся пыли. Ванька вздрогнул всем телом и тут же вцепился в балку руками, боясь свалиться вниз, прямо в лапы голодуши.

   — Ку-ку, Ванек! — сказал Геннадий, заглядывая на чердак. — Куда спрятался-то?

   Ванька зажмурился, он слышал гулкий частый стук своего сердца и был уверен, голодуша тоже его слышит. Шорох шагов стал ближе и вдруг замер.

   — Ишь ты, куда забрался! — хохотнул Геннадий. — Слезай давай, побалакаем.

   Ванька приоткрыл веки, встретился со взглядом мужчины. Его глаза хищно поблескивали.

   — Говорят тебе, слезай, не дури! Ты ж пацан умный, должен понимать, что твоей бабке осталось уже немного. Не сегодня завтра сама бы окочурилась. А мы с тобой мужики, нам мяса надо. Правильно я говорю?

   Ванька замотал головой, глотая слезы.

   — Ну, как знаешь, — хмыкнул Геннадий. — Сам тебя стащу, но тогда и разговор другой будет.

   Он схватился за перекладины лестницы и полез вверх. Ванька сжался, пополз от балки вглубь, на жерди, протестующе прогнувшиеся под его весом.

   — Иди сюда, малец! — Мужчина протянул руку и попытался ухватить мальчика. — Не дури!

   Старое дерево громко скрипнуло, как будто вскрикнуло от боли, и сломалось с треском. Геннадий обрушился со ступенек вниз. Выругался и сплюнул на пол.

   — Ну и сиди, дурик! Все равно долго не протянешь. Замерзнешь и сам свалишься.

   Он поднялся с пола и пошел прочь. Ванька вытянул голову вверх, настороженно наблюдая за его перемещениями. Геннадий дошел до чердачного люка и стал спускаться вниз.
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Его окружили сумрак и тишина. Голодуша ушел, стихли тяжелые шаги, и Ванька остался один. Он оторвал от балки одну руку и подышал на нее, чтобы согреть. Кисти уже сильно озябли, хотелось спрятать их куда-нибудь, но он боялся, что не удержится и свалится. От озябших рук холод медленно растекался по телу, Ванька чувствовал мелкую дрожь, волнами прокатывающуюся по спине и ногам. Холод побеждал, медленно, неотвратимо. Гулял сквозняками по чердаку, шевелил лежащие на полу сухие травинки. Шелестел, вздыхал. Убаюкивал. Веки отяжелели, норовили сомкнуться, держать глаза открытыми было все сложнее. В какой-то момент мальчик моргнул и не смог снова поднять веки. Почувствовал, что проваливается, падает, падает… Вздрогнул и все же открыл глаза. Мир покачнулся, встал на место. Ванька попробовал пошевелиться. Тело нехотя подчинилось. Еще чуть-чуть, понял он, и я не смогу слезть отсюда, так и замерзну, как курица на насесте.

   Осторожно, покряхтывая как старичок, Ванька сполз по сломанной лестнице вниз. Встал, снова чутко прислушиваясь к звукам вокруг. В доме старика Бабурина висела безмятежная тишина. Мальчик приблизился к люку, глянул в него, все еще ожидая подвоха, не дождался и тихонько спустился вниз. Остановился возле лестницы в нерешительности, оглядываясь и размышляя, что ему делать дальше. У дальней стены на лавке высился бугорок, укрытый сверху белой тканью: дед Степан покоился под своим погребальным саваном. Края ткани свисали до самого пола, сквозняк, втекающий в распахнутую дверь вместе с тусклым зимним светом, тихонько шевелил их.

   Вспомнилась бабуля, с которой они должны были до свету пойти на лыжах в поселок, и это воспоминание резануло по сердцу острым ножом, да так сильно, что на глаза навернулись слезы. Ванька закусил губу, засопел, силясь не расплакаться. «Надо уходить, — подумал вдруг он совершенно как взрослый. — Переждать до ночи, забрать в сарае лыжи, которые мои, и как начнет светать — уйти. За реку. В поселок. Идти и идти, пока не увижу дома». Глаза защипало, белый бугорок на лавке размазался, поплыл, и Ванька сердито стер слезы рукавом. Нельзя плакать!

   Белое покрывало рывком взметнулось вверх и вперед, к мальчику. Тот коротко, испуганно пискнул, как мышонок, попятился и, не удержавшись на ногах, плюхнулся на попу. Тонкая острая спица страха пронзила его от макушки вниз, до самых пяток. Горло тут же сдавил спазм, так что вдохнуть стало невозможно. Он видел, как из-под савана вылезает неуклюжая фигура, отшвыривает руками ткань. Что-то теплое скукожилось внизу живота, прорвалось, потекло влагой по ногам.

   — Попался, щенок! — рявкнул тот, кто выпутался из савана и шагнул к нему.

   Нет, это был не умерший дед Степан, но страх от этого не стал меньше. Ванька нашел в себе силы, вскочил на ноги и рванулся прочь к раскрытой настежь двери, но не добежал. У порога его сбила на пол тяжелая рука. Ванька вскрикнул, повалился на бок, съежился и перевернулся на спину. Отполз от надвигающегося на него голодуши, уперся спиной в стену и застыл, затравленно глядя перед собой. Страшный гость остановился, скалясь в злобной ухмылке. В руке блеснул нож, и мальчик в ужасе метнулся в сторону, в угол, где у деда Степана стоял нехитрый садовый инвентарь: грабли, лопата, коса, вилы. Ткнулся головой в деревянные черенки, потревожил застывший с осени порядок. Что-то больно ударило его в плечо, когда все инструменты с грохотом обрушились на пол сенцов. Ванька зажмурился, прикрыл голову руками и подтянул ноги к груди, ожидая самого страшного и неминуемого: нападения голодуши. Тот медлил почему-то, и Ванька осмелился открыть глаза и повернуться.

   Дядя Гена застыл на месте, стоял ровно, опустив руки. На плече у него лежала коса. Тусклый утренний свет поблескивал на ее длинном изогнутом полотне. Ванька в ожидании уставился на него, не понимая, чего тот медлит, почему не нападает.

   — Кх… — сказал дядя Гена, и на губах его вздулся большой красный пузырь, лопнул, оросив щеки мелкими брызгами. — Кгх…

   Он покачнулся, поднял руку и сбросил косу с плеча. И только тогда Ванька будто по-новому взглянул на происходящее. Из шеи мужчины хлынул поток крови, орошая черенки упавших лопат, граблей и прочего нужного в хозяйстве инвентаря. Дядя Гена взмахнул рукой, провел ладонью по шее, словно хотел закрыть дыру, но тут же обессиленно уронил руку, обрызгав кровью вжавшегося в угол Ваньку. Теплые капли осели на щеки и губы мальчика. А потом дядя Гена еще раз покачнулся, сделал маленький шажок вперед и тяжелым кульком свалился на пол, перегородив выход из избы. Его стекленеющие глаза уставились на Ваньку. Рука змеей скользнула по полу, окровавленные пальцы коснулись носка детского валенка, скользнули, оставляя полосы, и обмякли.

   Ваня облизнул пересохшие губы, ощутил солоноватый вкус чужой крови во рту и задохнулся, почувствовав дурноту. В горло будто что-то шершаво проскользнуло, ухнуло вниз, в желудок. Нутро скрутило в тугой узел. К горлу подкатила тошнота. Он вскочил на ноги, перепрыгнул через неподвижное тело и скатился с крыльца в снег. Сердце колотилось в груди часто и отчаянно, внутренности снова скрутило так, что он согнулся пополам, почти ткнувшись лицом в снег. Но сразу же распрямился и побрел прочь в сторону своей избы. К тому моменту, как он дошел до крыльца, пот от усталости катился по его спине градом, из-под шапки текли струйки пота. Он обессиленно рухнул на ступеньки и поморщился от резкой боли в животе. Ваньке невыносимо хотелось есть.
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За прилавком с носками стоит женщина — полная, важная, очень похожая на прабабку Надира. В самом центре стола сидит ее зверь, лижет мохнатую лапу. Надир долго смотрит товар, выбирает пару носков потолще.

   — Эти двести, — объявляет женщина.

   — Сто, — возражает Надир и тыкает пальцем в картонку. Там и правда написано «все по 100».

   — Двести, — гулко басит женщина. — Или бери, или катись. Щас как ментов крикну.

   Встречаться с ментами Надиру не хочется. Он их и так иногда видит: то в переходах, то на перронах. Форма у них красивая, но сами менты — страшные. К таким лучше не подходить.

   Надир лезет за деньгами, аккуратно разглаживает две сотни, отдает женщине. Подхватывает носки — шерстяные, колючие — и идет к ближайшей скамейке.

   — Чурка немытая, — доносится ему вслед. — Всех покупателей распугал.

   Мохнатый зверь шипит: ему Надир тоже не по душе.

   Надир садится, не снимая короба за плечами. На простой носок натягивает шерстяной, следом оборачивает пакетом — чтоб не промокнуть, перевязывает кеды по новой. Так тепло. Так гораздо лучше.

   Надир жмет на кнопку — и в наушнике, немного шурша, оживает женский голос:

   — Маршрут построен. Прямо пятьсот метров.

   Надир улыбается голосу:

   — Да, Айгуль.

   И идет свои первые пятьсот метров.

   
Надир не дурак, он, конечно, знает, что голос в наушнике — не Айгуль и даже не человек. Просто так оно получается легче. Легче двигать ногами, легче глотать стылый воздух. Да и короб тогда начинает весить намного меньше.

   — Как твое здоровье, Айгуль? — спрашивает Надир. — Ты уже не болеешь?

   — Поверните направо, — отвечает ему голос.

   — Это хорошо, — говорит Надир. — Ты меня успокоила. А родители как?

   Настоящей Айгуль он не слышал почти что месяц. Он звонит ей каждый вторник, каждую пятницу и иногда в перерывах. За нее отвечает мать: у Айгуль болит голова, Айгуль уже ушла спать. За нее отвечают братья: перестань ей звонить, Надир, соскучится — сама наберет. На странице Айгуль указано: «в отношениях», но как будто уже не с ним.

   Сообщений Айгуль не читает.

   — Через сто метров поверните налево, — говорит Надиру приятный женский голос.

   Надир срезает дорогу через пустырь, топает прямо по грязи. Кеды ему не жалко — те и так уже давно не белые. Надир знает, что лучше запачкать кеды, но хорошо отработать смену.

   Надир понимает: с работой ему повезло. У него есть теплая куртка, желтая, как цыплячий пух, и такая же шапка. Платят ему каждый день, даже больше, чем было на стройке. В списке лучших курьеров района он входит в двадцатку. Там так и написано: «20-е место — Н122 (это вы)».

   Из его рюкзака, из огромного заплечного короба, вкусно пахнет картошкой фри, и Надир думает: вот бы заказ отменили. Тогда вся пахучая картошка, и хрустящая курица, и пирожки с вишней — все это добро достанется ему.

   — Прямо один километр, — говорит ему голос. И Надир идет, как приказано, месит грязь подошвами.

   
У самого метро Надир попадает под дождь. Шапка промокает мгновенно, кеды тоже, зато носки с пакетами держат.

   Надир ныряет в переход, и толпа несет его вниз, мимо бабок с цветами, мимо стоек с газетами, и, пожалуйста, мимо, мимо контроля…

   Выдыхает Надир уже на перроне. Пронесло. Хоть его и заметили — попробуй-ка не заметь его желтый короб — а досматривать не взялись. Это точно хороший знак.

   Он идет в самый хвост, там встает, следит за цифрами на табло. Скоро будет новый поезд в центр.

   — Эй… — хрипит ему с пола безногий дед. — Пацан! Слышь меня? Подай на корм.

   Зверь его лежит на полу: длинношеий, длинномордый, весь в лысых пятнах. Старый беззубый зверь. Ни один корм его не спасет.

   Надир морщится, Надир пожимает плечами. Вроде жалко калеку — а вроде и нет, ни капли. Хороший человек в метро побираться не станет. У тех, кто достойно жизнь прожил, — и старость потом достойная. Дома, на перинах, среди внуков и правнуков. Или на веранде, в кресле под вишнями. Но никак не на драной подстилке, у людей под ногами.

   — Ты еще молодой, заработаешь. А я все… — Дед плюет прямо на пол. — Дай это… Сколько не жалко.

   Зверь его клокочет и скребет по полу тощей лапой. Потом встает: неуверенно делает к Надиру шаг, другой…

   — Уйди, — говорит Надир. Говорит твердо, хоть и чувствует, как все внутри замирает. Зверь-то, может, и старый, но еще далеко не мертвый.

   — Дай на хлеб… — На одной ноте нудит калека. — Помоги, не жмись… Тебе жизнь еще подкинет.

   Зверь его тянет морду вперед, к Надиру. Щерит остатки клыков и тихо, бессильно рычит, сбиваясь на хрип. После такого Надир уже не церемонится — мигом сдергивает с шеи шарф и замахивается им, словно ремнем:

   — А ну!

   Зверь отшатывается, скулит. Пятится к хозяину.

   — Больной, что ли? — кричит Надиру калека и сдает назад вместе с грязной тряпкой.

   Смешно… Можно подумать, Надир тут ножом машет, а не мокрым шарфом.

   Когда поезд трогается и уносит Надира прочь, зверь так и смотрит ему вслед. И облизывается — словно упустил лакомый кусок.

   
До обеда Надир работает без продыху. Он относит коробки с лапшой и коробки с салатом, пакеты пирожных, потом кофе — четыре больших стакана, и все одному молчаливому типу. Молчаливый всегда оставляет на чай, так что Надир улыбается очень искренне, но руки его все равно дрожат. Не от усталости и не от веса стаканов. А оттого, что сразу за дверью сидит зверь молчаливого — и беззвучно принюхивается.

   В прошлый раз Надир краем глаза засек его лапу. Мохнатую пятерню, где-то вдвое больше мужской ладони. С тех пор Надира не покидает чувство, что он точно хотел бы увидеть этого зверя целиком — и не менее точно хотел бы вообще никогда о таком не знать.

   Чем дольше Надир живет в большом городе, тем чаще он размышляет о звериной природе. С каждым новым встреченным зверем — шерстяным, пернатым, липким и кожистым — ему становится все любопытнее. Зачем они нужны? Откуда берутся? Сколько живут — и меняют ли хозяев?

   Самую суть Надир ухватил быстро: звери есть у мужчин и женщин, молодых и пожилых — но всегда у приезжих. У местных полно других радостей: старых друзей, маршрутов из детства, дедовых дач и отцовских квартир. Порядков и привычек. Воспоминаний, тонким слоем размазанных по району. У местных есть особая ценность: корни, которых ни за какие деньги не купишь.

   А у приезжих вместо корней — звери. И попробуй пойми, справедливо оно или нет.

   
Время обеда подступает, потом проходит, а Надир все берет и берет заказы. Он набивает свой короб пиццами и тщательно пересчитывает «маргариты» и «пепперони». Слова «повышенный спрос» в Надировом мире переводятся как «обед подождет» — и поэтому он продолжает работать.

   Следом за парой двойных ставок Надир получает заказ, где доставка стоит не меньше самой еды. Он кивает: сегодня и правда удачный день.

   Надир долго плутает вокруг нового дома в целый квартал. Он звонит заказчику — но в ответ слышит лишь гудки. Обходит весь дом по новой: магазины, салоны, зубные врачи. В таком доме можно всю жизнь прожить — и ни разу не выйти со двора.

   Когда Надир попадает в подъезд, время уже подходит к концу. Еще три минуты — и счастливый заказ превратится в штраф.

   Он взбегает на пятый этаж на одном дыхании. Стучится в новую дверь без звонка.

   Ему открывает ведьма — голая, старая и косматая.

   Пару секунд они оба молчат. Надир старается не смотреть никуда, кроме выцветших глаз. Потом ведьма кривится, тычет пальцем Надиру в лицо — и принимается бормотать на своем неведомом языке.

   — Я не понимаю… — отвечает Надир. Он растерянно мнет в руках пакет с бургером. Отдавать его ведьме или нет? У нее и зубов-то на вид не осталось…

   Из-за спины ведьмы показывается чернявый пацан. Совсем еще школьник. Он по-хозяйски прогоняет старуху с порога и так же уверенно берет у Надира пакет.

   — Что она сказала? — не выдерживает Надир.

   Пацан закатывает глаза:

   — Мать спрашивает, где ты спрятал бэнг рогенса.

   Надир сначала теряется. Бэн…как? Что?

   — Тварь твоя, — поясняет пацан. Он ловит за шкирку снующего рядом зверя, поднимает повыше. — Вон как эта.

   «Эта» смотрит Надиру в лицо и дышит кислым молочным духом. Стрижет голыми ушами. Пробует вырваться, но пацан держит крепко, за самый загривок. В другой раз Надир счел бы зверя кошкой, пускай и помятой, и пережеванной, и сморщенной, как ведьмин живот. Но сейчас Надир чует, как кошка-не кошка начинает сердито гудеть, раздувая худые бока.

   Обычное дело: эти звери Надира не любят. То шипят и лезут, то прячутся. Но не ластятся никогда.

   — У меня нету, — говорит Надир, отступая подальше от морщинистой морды. — Нет никого. Я тут один.

   Пацан не верит. Шарит взглядом по полу, осматривает плечи Надира. Выглядывает на площадку — но и там тоже ни души.

   — Ты странный, — говорит пацан напоследок. Он бросает не-кошку на мокрый коврик и машет Надиру. — Уходи скорее. Она боится.

   — Деньги, — напоминает Надир.

   — На, на. Иди уже. — И пацан сует ему мятую тысячу. — Сдачу себе оставь.

   Надир выходит во двор, под мелкую морось. Женский голос в ухе командует: прямо, направо, направо. Надир чувствует, как нарастает злость: где были эти «направо», когда он опаздывал на заказ? Почему умолкла программа? А? Почему он вечно один?

   У Надира кружится голова. Он вырывает из гнезда наушники с женским голосом. Встает столбом посреди тротуара, закрывает глаза и дышит. Вдох. Теперь выдох. Вот так. Злость надо держать в руках. Еще вдох. Если он не удержит злость, то выйдет опять как на стройке… А так нельзя. Нельзя снова терять работу. Надир оттягивает петли шарфа, чтобы легче дышалось. Делает длинный выдох. Кто-то проходит мимо, толкает Надира плечом, рычит — но он не слушает. Не открывает глаз.

   Через четверть часа Надир успокаивается до конца и покидает двор уже победителем. Он опять не сломался. Злость ему не хозяйка.

   
Надир наконец позволяет себе перерыв на обед. Ноги сами приводят его к подвалу Хана, зажатому между заточкой ножей и ремонтом ботинок. Вывеска Ханова места мигает огнями: раньше там горела надпись «добро пожаловать», но контакт отошел, и теперь над входом осталось только уверенное «добро».

   Добро так добро.

   Надир снимает короб, чтобы протиснуться внутрь. В коридоре Ханова заведения темно, душно и, как всегда, негде повернуться. Когда Надир идет мимо, рукава курток лезут ему в лицо, словно ветки деревьев.

   — Проходи! — кричит ему Хан из дверей кухни. — Садись! Я сейчас.

   Надир опускается на скамью у стойки. Мокрую куртку кидает под ноги, прямо на мокрый короб. Оглядывается: весь зал пустует, только в дальнем углу тихо шепчется стайка восточных старух.

   — Я тебя уже по шагам узнаю, — хвалится подоспевший Хан. — Будешь обедать?

   Надир кивает.

   Пока Хан греет в микроволновке остывший суп, Надир разглядывает ряд бутылок над стойкой. Хан их держит для красоты — и поэтому ни вина, ни других чу [4] там не видать: где насыпана крупа, где сушеные цветы, где подкрашенная вода или мелкие камешки. Надир пересчитывает знакомые пятнадцать бутылок, но все время выходит на одну больше. Какая из них новая? Бурый рис, белый песок, желтые цветы, змея… Змея?

   — Налетай! — Миска со стуком приземляется на стойку. Пар от нее идет такой горячий, что шея под шарфом мигом взмокает.

   Надир берет ложку, но мешкает, и Хан понимает его по-своему:

   — Там никакой свинины, только птица и овощи. Я запомнил. Правда.

   Надир мотает головой. Потом, осмелев, указывает на четвертую бутылку — где в прозрачной жидкости лежат пестрые змеиные кольца.

   — А, это… — Хан издает короткий смешок. — Ушел сородич. Я подумал, уж лучше так… Чем в чужую землю его класть. Ты не теряй времени, ешь, пока горячее.

   У Надира в голове роятся десятки вопросов, но он послушно начинает мешать суп. Топит лапшу в густом бульоне, извлекает на свет куски морковки и наконец решается проглотить первую ложку.

   Горло жжет от перца, но живот сразу наполняется теплом.

   — Он у меня всегда слабый был… — говорит Хан, посматривая на ряд бутылок. — А слабый сородич… Сам понимаешь, от него толку мало. Ни помочь, ни защитить. Ни подсказать чего.

   Надир помнит змея живым — тот обычно лежал в кармане Ханова фартука, лишь иногда поднимая пеструю голову. На первый взгляд змей казался ленивым и сытым, но никак не слабым.

   Надир старается стучать ложкой потише — чтобы не сбить Хана с темы.

   — Ему со мной все равно плохо было, — бормочет Хан. — Назад я не хотел, семью вспоминал мало. Язык со временем позабыл почти. Рецепты старые — и те на новый лад переделал. С каждым годом ему все хуже становилось. А когда я женился на местной — там уже все решено было. Он бы все равно помер, месяцем позже, месяцем раньше…

   Надир вспоминает жену Хана: высокую, громкую, с крупными руками. Совсем не похожую на хрупкую кореянку. Она даже при Надире однажды шутила — это кто еще за кого замуж вышел, а? Хан тогда только смеялся и целовал ее в плечо.

   — Я уже смотреть не мог, как сородич мучается. Решил помочь. Насыпал ему отравы в мясо — и потом на руках держал, пока он совсем не издох. И знаешь… — Хан наклоняется над стойкой и сдавленно шепчет, — у него такой взгляд был. Усталый и брезгливый… В точности как у моей матери. Я уж подумал, а вдруг и правда есть связь? Вдруг мне ползучий гад неспроста достался? Даже домой позвонил, впервые за много лет… Но нет. Жива еще, старая гадюка.

   От Хана идет густой перечный дух, тот же, что и от супа, — но вдвое сильнее. Надир шмыгает носом, и Хан понимающе кивает:

   — Можешь не верить, а только мне тоже его жаль. Хоть я змей и не любил никогда, к нему все равно привык. Столько лет вместе провели, бок о бок… Там не каждый пес до его возраста дожил бы… А тебе-то как, с сородичем повезло?

   Надир вздрагивает: слишком уж внезапно прозвучал вопрос. Раньше Хан не касался больной темы. Правда, раньше к ней и Надир так близко не подходил.

   Немного помедлив, Надир пожимает плечами: понимай как знаешь. Хан в свою очередь понимает, как умеет:

   — Прячешь его, да? Не хочешь говорить? И правильно делаешь. Пока тебе с сородичем по пути — надо его беречь. Лучше храни за пазухой, лишний раз никому не показывай… Он тебе только благодарен будет.

   Надиру становится не по себе: с каждым словом Хана он все ниже склоняется над супом. Разве можно сейчас признать, что он здесь один? И без корней — и без зверя, ни местный — ни пришлый, ни то — ни се…

   Хан приносит с кухни рис, заливает его тремя соусами подряд. Выставляет на стойку немного побитый чайник и крошечный наперсток под чай. Губы Хана то и дело шевелятся, словно он все еще продолжает разговор.

   — А твой змей, — впервые подает голос Надир. — Как ты его получил?

   — Да он сам ко мне… — со смешком начинает Хан и вдруг осекается. — Вроде бы… Сам приполз. Я так всегда думал. Но вообще…

   Хан смотрит на заспиртованного змея, потом оборачивается к Надиру. Седеющие брови Хана ползут все выше и выше. Кажется, впервые за все месяцы их знакомства Хан не может подобрать слов.

   — Он просто всегда был со мной, — наконец разводит руками Хан. — Сам не знаю, откуда он взялся. Уезжал без него… А когда комнату здесь искал — он уже у меня в сумке жил. Я все переживал, как его от хозяйки прятать буду… Потом понял: те, кто здесь родился, — они не видят. Даже жена моя не видела. На днях спросила, зачем я пустую бутылку наверх поставил…

   Пока Хан носит к дальнему столу чайник за чайником, Надир набивает желудок рисом. Вкуса почти нет — то ли соусы подкачали, то суп напрочь выжег ему язык. Надир вспоминает день приезда: мог ли он упустить своего зверя? Не понять знака? Оттолкнуть назойливую дворнягу — или вытряхнуть из сумки пригревшуюся змею?

   По всему выходит, что нет.

   Никак не мог.

   Отъезд он помнит куда лучше: сначала были долгие сборы, потом ужин. Мать все плакала и подкладывала ему добавки, брат хмурился, дядька шутил как заведенный. Айгуль… Айгуль на ужин не пришла, помогала отцу с саженцами. Но прислала длинный ответ, где трижды просила прощения и дважды обещала ждать.

   Дядька тогда подарил ему телефон взамен старого — тот самый, что сейчас лежит в кармане. Брат вручил складной нож с отвертками, открывалками и даже фонариком. А мать ему выдала и свитер, и шарф, и еще две пары носков, что потом украли на стройке, — все шерстяное, своими руками связанное. Хорошие подарки, очень нужные. Только все равно не зверь.

   Покончив с рисом, Надир достает кошелек — но Хан машет на него рукой.

   — Брось! Не хочу с тебя денег брать. Лучше помоги обед друзьям отнести — тут рядом, через улицу.

   Надир благодарно кивает. Он ставит пакет в свой короб — белые лотки с едой скрипят при каждом движении. Судя по весу, того обеда и на пятерых хватит.

   — Иди направо, за остановку, там в кармане будет ждать машина. Белая, номер — ка-пять-пять-два. Запомнишь?

   Надир снова выходит на улицу, под прежнюю морось. Теперь к дождю добавился ветер, но Надиру все равно. Он даже улыбается — сам не зная чему.

   Только когда он подходит к нужному месту и видит машину, белую с синим, улыбка пропадает. Номер — ка-пять-пять-два, чтоб ему провалиться…

   В патрульной машине сидят двое полицейских. Мысли Надира мечутся: еще не поздно вернуться… сказать Хану, что никого нет… пусть лучше сам…

   Он сбавляет шаг, а потом совсем останавливается. Заставляет себя дышать ровно и медленно. Чего ему бояться? Он сейчас не Надир и даже не курьер Н122. Он друг Хана — и эти двое тоже друзья Хана. Он просто принес им еду от друга. Его не тронут. Нет причин его трогать.

   Надир достает пакет и подходит, чтобы постучать в окно. Стекло отъезжает вниз — ровно за секунду до стука. За рулем сидит бледный белобрысый парень, может, самую малость постарше Надира.

   — Ваш заказ, — говорит Надир и протягивает вперед пакет.

   — Куда суешь, — цыкает парень. — Совсем дебил? Давай в машину залезай.

   «Это друзья Хана, — мысленно повторяет Надир. — Бояться нечего».

   Он пролезает на заднее сиденье, обнимая скрипучий пакет. Захлопывает дверь, чтобы дождь не попал в салон, — и слышит, как разом защелкиваются оба задних замка.

   Бледный полицейский поворачивается назад, раздраженно глядит на Надира. Надир держит пакет перед собой, будто щит.

   — Ну? — говорит бледный.

   — Ваш заказ…

   — Наш заказ. — Бледный даже не смотрит на пакет. — Ты откуда такой?

   — От Хана, — отвечает Надир. Дышит он очень ровно.

   — Зовут как?

   — Надир.

   — Хан про тебя не говорил.

   Надир невозмутимо пожимает плечами. По крайней мере, он надеется, что выглядит невозмутимо.

   — Давно Хана знаешь? — продолжает бледный.

   — Три месяца.

   — Нормально… — говорит бледный. — Хан, значит, не пришел. Побоялся. А ты пришел. Смелый, типа?

   У Надира нет ответа. Точнее, он уверен, что правильного ответа здесь вообще нет — и поэтому молчит. Бледный выжидающе смотрит, совсем не меняясь в лице. Кажется, с этим кислым выражением он и родился.

   Наконец надоедает и ему.

   — Дай. — Бледный протягивает руку за пакетом. Он открывает первую коробку — с кимчи, вторую — с рисом, третью — с тушеным мясом… Салон наполняется знакомыми запахами. Из очередной коробки бледный вынимает тонкую пачку денег и принимается листать купюры.

   Надир отводит глаза. Что-то ему подсказывает: лучше туда не смотри, целее будешь.

   Взгляд Надира блуждает по кожаному салону, по кнопкам и значкам. То и дело он натыкается на второго полицейского — точнее, на голую руку, по локоть поросшую черной шерстью. Второй шумно дышит, но пока что молчит. Надир даже решается заглянуть в широкое зеркало — и на миг встречается с ним глазами.

   Лицо второго, искаженное и уменьшенное, улыбается из глубин зеркала.

   — Слышь, Намаз, — громко заявляет бледный. — Ты денег из пакета не брал? А то здесь не хватает.

   Улыбка в зеркале растягивается еще шире. Надир понимает: так просто его не отпустят.

   — Я ничего не брал, — говорит Надир как можно отчетливее. Откупиться он сможет: одна купюра лежит прямо в куртке, рядом с паспортом, вторая зашита в подкладку. В прошлый раз хватило и одной. Но если бледный начнет давить, то придется отдать обе.

   — А я думаю — брал…

   Надир не глядя нащупывает карман, достает первую из купюр. Бледный тут же добавляет ее к Хановой пачке.

   — Хорошо… Но мало. Ты-то больше взял.

   Надир лезет под куртку: тянет подкладку, и нитки с треском расходятся. Вторая купюра отправляется в руки бледному полицейскому.

   — А еще одна где?

   — Больше нет, — отвечает Надир. С собой у него остались только деньги на обед — а их не хватит, можно даже не считать.

   Белесые брови полицейского сходятся вместе.

   — Руку дай, — командует полицейский.

   Надир напрягается: это еще зачем? Только после окрика он протягивает вперед подрагивающую ладонь.

   Бледный говорит:

   — Забирай.

   В тот же миг Надир охает от боли: его ладонь попадает в клещи. Второй полицейский держит его за руку — и довольно оттопыривает губу. По черной бороде стекает слюна.

   — Пусти… Пустите, — шепчет Надир, не понимая ровным счетом ничего.

   Бледный не отвечает: он как раз занят копанием в кимчи. Второй молча тянет схваченную руку на себя — и Надиру приходится тянуться следом.

   Бородатое лицо оказывается так близко, что Надир видит каждую темную точку на свороченном носу. Полицейский не спеша обнюхивает его щеки и шею. Урчит, радостно похрипывая. Слюна изо рта капает прямо на форменную рубашку.

   Надир думает: вот и все. Он зажмуривается, чтобы не видеть бородатой морды. Перед глазами встает дом, Айгуль в синем платье, плачущая мать, вишни в саду, ковер из детской, соседский пес, снова Айгуль — но уже без платья…

   Пару секунд — а может, и пару вечностей спустя Надира отбрасывает назад, на сиденье. Он ударяется локтем и больно врезается в собственный короб. Что за… Как? Его отпустили?

   Бородатый урод надсадно хрипит и царапает себе горло. Ему больше нет дела до Надира.

   Надир озирается, ловит взгляд бледного полицейского: диковатый и даже испуганный.

   — Ты… Вон отсюда. Быстро, — невнятно произносит бледный сквозь полный рот кимчи. Надиру не нужно повторять дважды: он оказывается на улице сразу, как щелкают замки.

   Он удирает дворами, бросается то влево, то вправо, ныряет в каждую встречную подворотню. Сердце бьется прямо в горле. «Повезло, — мелькает у Надира в голове. — Дуракам везет…»

   Надир не останавливается ни в третьем, ни в пятом по счету дворе. Только когда в боку начинает колоть, а перед глазами расцветают яркие круги — тогда он наконец сбавляет шаг. Прислоняется к стенке ближнего дома и сползает по ней желтым мешком.

   Голова трещит — не то от бега, не то от тревожных мыслей. Надир не понимает, что случилось в машине, но чувствует, что прошелся по самому краю. И что приятель Хан подставил его под удар — можно считать, скормил ментам.

   Надира мутит. Он снова и снова видит перед собой бородатое лицо, чувствует запах пота и курева. Шея нестерпимо чешется, словно от чужого дыхания. Надир не знает, что думать: ладно бы зверь… Но люди же не едят людей? Не в патрульной машине в разгар дня?

   — Мужик, ты в порядке? — слышит Надир от прохожего и тут же поднимается, несвязно бормоча в ответ. Ноги держат, значит, надо идти работать. Желтую куртку хорошо видно в сером дворе — но попробуй найди его среди других курьеров в желтом.

   Дом за домом, Надир выбирается из лабиринта дворов. Он ловит крупный заказ из ближайшей забегаловки: закуски, напитки, большие ведра жареной курицы. Заказ выходит тяжелым, а ставка низкой, но Надир все равно рад. В забегаловке можно выдохнуть и умыться — из этой сети курьеров пока не гонят на улицу.

   «Через тридцать метров поверните направо», — подсказывает ему приятный женский голос.

   
Надир долго смывает с лица пот и трет шею до красных пятен. Вид у него что надо: лохматый, мокрый, с безумным взглядом.

   Ожидая заказ в зале, он то и дело поглядывает на дверь. Видит то молодую парочку, то отца с сыном, то стайку школьниц — кого угодно, только не полицейских. Постепенно Надир прекращает дергаться, успокаивает дрожащие руки, а потом и вовсе перестает оборачиваться. Зато замечает в зале девушку в дымчатых очках: та не хуже него вздрагивает на каждый скрип двери.

   Надир разглядывает ее волосы, розовые, как сладкая вата. Ее длинные ногти и блестящую куртку. Раз или два девушка встречается с ним глазами, но тут же отворачивается к кассе. Надиру хочется подойти и успокоить ее, может, даже предложить помощь… Вместо этого он молчит и глупо пялится до тех самых пор, пока девушка не уходит.

   Разве могло быть иначе?

   Надир получает заказ — гора еды и напитков едва помещается в его короб. Кассир сперва пытается вручить Надиру стаканы, но Надир выбивает газировку в бутылках. Победу он принимает как должное — после сегодняшних ужасов судьба ему еще и не такого должна.

   Поворот, сто метров прямо, еще поворот. Надир сворачивает в переулок между домами. Заметив впереди розовые кудри, он не удивляется — только чувствует смутную радость.

   Девушка сидит прямо на тротуаре, держась за колено: темное пятно на капроне становится все шире.

   — Помочь? — Надир замирает рядом. Смотрит на разбитую коленку, на разлитый по асфальту кофе и на лицо девушки, блестящее от слез. Она кивает и пробует ответить, но получается только всхлип.

   — Ничего, — говорит Надир. — Сейчас…

   Он помогает девушке опереться, осторожно подхватывает ее под ребра. Весит она не так уж и много, даже набитый короб кажется Надиру в разы тяжелее.

   — Куда? — спрашивает Надир.

   — Под арку… Там двор, — тихо бормочет девушка.

   «Прямо пятьдесят метров», — тут же возражает другой женский голос, но Надир его не слушает.

   Двор оказывается крошечным, грязным и безлюдным — зато в одном из углов видны скамейки. Надир ведет девушку, шаг за шагом, и старается не думать про истекающее время заказа. Здесь всего несколько кварталов. Он еще успеет.

   Девушка морщится и тяжело дышит.

   — Держись, — говорит ей Надир. — Немного осталось.

   — Как же меня все это… — бормочет девушка. Надир не разбирает последних слов, но переспрашивать не рискует.

   Он усаживает девушку на скамейку, осматривает колено. Кровь продолжает течь, еще сильнее, чем раньше. От вида содранной кожи Надиру становится не по себе. Он делает глубокий вдох, лезет в короб — и набирает полные руки влажных салфеток.

   — Я сама. — Девушка протягивает руку, и Надир послушно отдает добычу. Он ловит себя на мысли, что легко отдал бы ей и куртку, и телефон, и последние деньги — если только она того пожелает. Розовое облако между тем склоняется над коленом, шипит от боли и даже не знает, что творится с Надиром.

   — Вызвать скорую? — растерянно спрашивает Надир.

   Девушка мотает головой. Дымчатые очки съезжают с ее лица, и Надир успевает заметить темный синяк под глазом.

   — Откуда у тебя… — начинает Надир, но она тут же прячется обратно, за синие стекла. — Кто тебя обидел?

   — Никто. Отстань.

   — Я хочу помочь…

   — Ты и так помог. Все, спасибо. Иди, куда шел.

   — Как тебя зовут? — не сдается Надир.

   — Отстань, — сердится она. — Я не хочу говорить.

   — Если тебя бьет парень… — внезапно выпаливает Надир, — ты можешь уйти от него. Переезжай ко мне. Хоть сейчас.

   Она замирает, видимо пораженная этой мыслью не меньше него. Молчит секунду-другую… И вдруг начинает смеяться.

   — К тебе… Хоть сейчас… — со смехом повторяет она. — Ну конечно…

   — Я не шучу, — настаивает Надир.

   — Ага… Я тоже. Уже бегу… — Ее плечи трясутся от смеха, розовые кудряшки прыгают вверх и вниз.

   — Что смешного? — не понимает Надир.

   Вместо ответа она сгибается пополам, хихикая и всхлипывая.

   Надир чувствует, как у него горит все лицо — вплоть до ушей под шапкой.

   — Не надо, — говорит он. — Не смейся… Хватит. Я уже понял…

   Она никак не замолкает — и даже принимается постанывать со смеху. Словно в жизни не слышала шутки лучше.

   — Перестань, — просит Надир.

   Смех почти переходит в плач. Ей не хватает воздуха, она отрывается от коленей, судорожно дышит — и смеется, смеется как полоумная.

   Надир больше не видит ни розовых волос, ни тонких пальцев. Одни только красные губы: изогнутые в улыбке, изломанные в усмешке. В его голове будто щелкает выключатель.

   Мир застилает пелена.

   …Когда Надир приходит в себя, то первым делом чувствует холод. Ветер холодит взмокшую шею без шарфа.

   Свой шарф Надир сжимает в руках — и его кольца сходятся на белом женском горле.

   
Надир относит ее к мусорным бакам. Осторожно укладывает тело на землю, прикрывает сверху куском картона. Напоследок приподнимает очки: глаза под синими стеклами оказываются серыми и блеклыми.

   Опустить ей веки он не решается. Но, не сдержавшись, прикладывает руку к губам девушки — и на ладони остается яркий след помады.

   Он покидает двор, беззвучно молясь. Хоть бы никто его не заметил. Хоть бы не пришлось снова бросать работу. Хоть бы ему повезло — дуракам ведь везет, всегда везет…

   Надир выходит обратно в переулок, прямо в дождь. На его глазах вода смывает с асфальта кофейное пятно, уносит мятый стаканчик. Дождь становится все сильнее, превращается в ливень, и, пока Надир кутается в шарф, в дожде пропадают и стены, и столбы фонарей, и даже сама дорога.

   Надир стоит посреди потока, с трудом дыша и не зная, куда идти.

   «Прямо пятьдесят метров», — напоминает ему женский голос.

   Он идет наугад. Он надеется, что это и есть прямо.

   Дождь пробирается ему под куртку, щекочет холодными каплями шею. Шапка намокает и тяжелеет, кеды черпают воду из луж. Руки коченеют прямо в карманах: спустя два-три поворота он совсем перестает их чувствовать.

   Он не слышит ничего, кроме шума воды: ни гудков машин, ни визга светофоров. Надиру кажется, что голос нарочно выводит его на проезжую часть — и он вот-вот угодит под колеса.

   Иногда он замирает и сжимается, как лесной зверь в свете фар — но свет так и не появляется.

   Вместе со звуками дождь забирает и цвет. Яркая куртка Надира все линяет, пока не становится бледно-желтой, как стены старой больницы. Капли крови на подоле оборачиваются серыми пятнами. Надир чувствует, как горит ладонь — и успевает заметить, как след красной помады сворачивается на коже темной коркой.

   Женский голос ведет Надира сквозь серое мокрое ничто. Прямо. Направо. Снова направо.

   Он чувствует, как немеет бедро, и только через пару минут понимает, что дело не в дожде.

   Надир вытаскивает жужжащий телефон, роняет его в воду, негнущимися пальцами принимает вызов.

   С экрана обеспокоенно смотрит мать.

   — …в порядке? — слышит Надир. — Тепло… Обедать вовремя… Привет передает…

   Надир молчит. Он не может выдавить из себя ни слова. Прошедший день встает у него комом в горле.

   — Совсем забыла… Беспокоюсь… Носишь шарф? — доносится искаженный голос матери.

   — Все хорошо, — собравшись с силами, говорит он. — Все хорошо.

   — …никому не говори. Главное никому… Пусть сами… — непонятно отвечает мать. Следом телефон виснет. Надир смотрит на застывшее изображение — и сбрасывает звонок.

   «Прямо, — сообщает приятный женский голос. — Прямо сто тысяч метров».

   Надир идет.

   Короб становится все тяжелее, и к концу третьего километра Надир понимает: ему нужен отдых. Он ставит короб на мокрый асфальт, замирает рядом на корточках. Уставшие ноги ноют не переставая.

   Надир открывает короб, чтобы проверить, не намок ли заказ — и не находит внутри ни газировки, ни ведер с курицей.

   В коробе стоят только два бумажных пакета. Пахнет от них отвратно.

   Надир заглядывает в один — и видит пушистые розовые волосы. Все еще яркие, как сахарная вата.

   Проверять второй пакет ему не нужно. Он и так знает, что голова там будет мужская и бритая почти под ноль. Из-за хозяина этой головы Надир и сбежал со стройки. Сперва не смогли поладить, не поделили воздух, а потом темный угол, вязаный шарф и…

   Надир закрывает короб.

   Заказ есть заказ. Его нужно доставить.

   На исходе пятого километра Надир достает телефон и набирает номер Айгуль. Он не помнит, вторник сегодня, пятница или другой день. Он думает, что в бесконечном дожде день недели уже не значит ничего.

   Айгуль отвечает мгновенно — стоит только Надиру нажать на вызов.

   Ее слова тоже тонут в дожде, но лицо не оставляет сомнений: она ему не рада.

   — …Я не знаю? Думаешь, это приятно… С кем попало…

   Надир боится, что связь опять оборвется — и потому молчит. С экрана льется поток возмущения:

   — …хоть бы живую… С дохлой падалью… Самому не противно? Даже красится как шлюха…

   Надир не открывает рта. Айгуль брезгливо морщится, вытирает злые слезы:

   — …бошку ее лохматую с собой таскать… Вот на ней и женись! Урод… Надо мной все подруги смеются… Как ты мог?

   У Надира нет ответа.

   — Только попробуй теперь! — непонятно грозится Айгуль, и ее длинные серьги мотаются из стороны в сторону. — … даже думать не смей. Братья тебя сразу…

   Надир опускает телефон в мокрый карман куртки.

   — Я не знаю, — с трудом выговаривает он, отвечая сразу и Айгуль, и матери, и розовым волосам, и самому дождю. — Что мне делать?

   Ему отвечает приятный женский голос:

   — Через сто метров поверните налево.

   
Надир идет. Солнце слепит ему глаза, отражается в грязных лужах.

   Короб давит на плечи, из него вкусно пахнет горячей курицей. Провод наушников без дела болтается под курткой.

   На плечах Надира сидит длинноногий давалпа [5]. Его мягкие ноги обвивают шею Надира теплым шарфом. Когда Надир медлит, давалпа открывает безгубый рот и тихо шепчет:

   — Прямо сорок метров.
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Назар и сам не знал, как это случилось. Сколько ни вспоминал потом, сколько ни ломал голову, так и не смог понять, когда именно лишился тени. То ли когда рванула в дюжине шагов граната, убившая аж двух унтер-офицеров, а на нем не оставившая ни единой царапины, то ли когда строй французов, слитный и страшный, будто трехцветная каменная стена, сбил его с ног и втоптал в осеннюю грязь, то ли когда уже на закате, поднявшись из этой грязи, поплелся он к своим через лес. Так или иначе, пропажу заметил лишь на следующее утро.

   Врачи тоже не сильно помогли. Назара осматривали два фельдшера и батальонный лекарь в присутствии еще десятка лазаретных служителей и цирюльников, но ни один не сумел догадаться, в чем причина столь странного явления. Послали за штаб-лекарем, но у того, понятное дело, после сражения хватало других забот. Через пару дней явился полковой священник, долго беседовал с Назаром, заглядывал в глаза, водил туда-сюда по залитой солнцем поляне перед лазаретом, заставлял читать Символ веры, осенял крестным знамением, крестился сам да цокал языком — но никакого вразумительного ответа не дал. Велел молиться. Выходит, ни во врачебных, ни в церковных книгах о подобном не сказано. Чудеса, да и только!

   Ну, Назару-то что? Чудеса и чудеса. Он без тени хуже себя чувствовать не стал. Сутки после боя в одном ухе звенело — и больше никаких жалоб. Только вот в строй возвращать его не спешили. Слухи о потерявшем тень солдате быстро разлетелись по всему полку, и ничего хорошего в тех слухах не было. Начали поговаривать о нечистой силе — якобы черт Назара с того света вытащил, душу пообещал забрать, а тень в залог оставил. Или что на самом деле Назар мертвый, просто не заметил, как его убило, потому, мол, и ходит, и дышит до сих пор, живет сверх срока. Врачи, которые Назара осматривали, над таким посмеялись бы, конечно, но разве ж их к каждому костру подведешь, разве в каждую палатку усадишь, чтобы сплетни развеять?

   Даже цирюльники и лазаретные служки на него теперь посматривали со страхом и подозрением. Только один Венька, умом недалекий, носил Назару еду и делился новостями, ничуть не смущаясь рассказов о новых и новых слухах, охватывающих лагерь. Полковой лекарь приходил несколько раз, что-то записывал в книжку, чесал в затылке.

   — Тебя бы, братец, в Петербурх отправить, — говорил он задумчиво. — Но, как назло, не до того сейчас!

   Назар только плечами пожимал. Солдатская жизнь простая: если нужно в Петербург — значит, в Петербург. Если нужно бить француза — значит, бьем француза. Как решите, так и сделаем, ваше благородие! Но благородия отчего-то все никак не могли прийти к единому мнению: чуть ли не каждый вечер, собравшись у лазарета, спорили вполголоса, все реже глядя на самого Назара и все чаще нервно жестикулируя.

   В конце концов ему приказали явиться в штаб полка. Был холодный дождливый вечер, и, к тому времени как Назар, пройдя через всю деревню, добрался к нужной избе, он изрядно вымок и продрог. На крыльце дожидался адъютант его ротного капитана.

   — Допрыгался, голубчик, — процедил адъютант зло. — Ничего! Сейчас тебе покажут, почем фунт лиха…

   Он провел солдата внутрь, в просторную, хорошо протопленную горницу, в которой за дубовым столом сидели штабные офицеры: два подполковника и один полковник, шеф, которого Назар видал за годы службы всего-то раза три.

   Назар вытянулся во фрунт, лихо взяв под козырек. В наступившей тишине было слышно, как падают на пол капли с промокшего рукава его шинели.

   — Ага! — сказал полковник. — Вот и возмутитель спокойствия! Ну-ка, давай глянем…

   Взяв со стола большой подсвечник с шестью горящими свечами, он приблизился вплотную к солдату и принялся освещать его с разных сторон, пытаясь, очевидно, добиться появления тени на полу. Безуспешно.

   — Нет, вы только подумайте, — обратился он через несколько минут к собравшимся. — Мы стоим вдвоем, свечи между нами. Моя тень — вот она. У него — ни намека.

   Офицеры изумленно переглядывались, качали головами.

   — Ну-ка, вот что, — сказал полковник, подумав. — Снимай-ка шинель да повесь ее вон на тот крючок у окна.

   Назар повиновался. Полковник подошел к шинели, посветил на нее.

   — Есть тень, — сообщил он. — Самая обыкновенная тень, ничего подозрительного. А теперь надевай обратно.

   Назар повиновался.

   — Нет тени! — В голосе полковника сквозил искренний, почти детский восторг перед необъяснимым. Даже в полумраке было видно, как дрожат его бакенбарды. — Ни малейшей! Ни капельки! Да что ж это делается, господа?!

   Вернув подсвечник на место, он задумчиво постучал костяшками пальцев по краю стола, спросил как бы невзначай:

   — В Бога веруешь?

   — Так точно, ваше высокоблагородие! Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и неви…

   — Ну, будет! — мягко прервал его полковник. — Вот что… понимаю, солдат ты справный. И вины за тобой, похоже, никакой не водится. Но уже утром нам надо выступать, догонять французов, а из-за твоего… несчастья в полку началось брожение. Не о тех вещах люди беспокоиться начали. Им бы на врага земного нацелиться, а они о враге рода человеческого размышляют.

   Он помолчал, неспешно поглаживая усы, потом откашлялся и выдал вердикт:

   — Отправляйся-ка ты в отпуск, братец. Жалованье получишь и ступай себе с Богом. Родных проведай, выпей за победу русского оружия, а там, глядишь, приведет судьба к знающим людям — в монастырь или к старцу какому-нибудь. Понимаешь?

   — Понимаю, ваше высокоблагородие!

   — Ну и славно. Наведайся к аудитору и батальонному писарю, но постарайся успеть до рассвета. Во-первых, чтобы зря не пугать, а во-вторых, потом им станет не до тебя.

   — Есть, ваше высокоблагородие!

   — Ступай.

   Так Назар впервые за добрую дюжину лет остался один. На рассвете полки двинулись на запад, а он поворотил на восток, в нетронутые войной земли, надеясь отыскать то, о чем говорил шеф. Родное село тоже ждало где-то там, но возвращаться домой было незачем — родители давно померли, братьев уже тоже, поди, в живых не осталось, а если и остались, то их в лицо не узнать — поэтому он просто брел куда глаза глядят, удивляясь неожиданной своей самостоятельности и постепенно привыкая к ней.

   Пару ночей пришлось провести в лесу, на третью Назар вышел к заставе, где его сопроводительные бумаги едва не отправились в печку, и лишь к завершению четвертых суток наконец добрался до человеческого жилья — потрепанного постоялого двора на пересечении двух дорог.

   Хозяин был навеселе. Увидав на пороге Назара — в форменной шинели, с кивером в руках и с вещмешком за плечами — бросился обниматься, усадил за лучший стол, напоил и накормил до отвала, не взяв за угощение ни копейки, а после уложил спать в пустом чулане, на тюфяке, набитом свежей соломой, — чтобы остальные постояльцы, ночующие в общей комнате, не мешали почивать доблестному герою, спасителю Отечества.

   На следующий день выспавшегося Назара снова ждал тот же стол, полная тарелка гороховой каши с тушеной требухой и добрая бутылка вина. Хозяин, успевший заложить за воротник, уселся напротив и принялся расспрашивать о сражениях. Очень уж его интересовало, как француз бьется, страшится ли смерти и легко ли обращается в бегство.

   Назар рассказывал щедро и размашисто, столь же лихо налегал на кашу, наливал чарку за чаркой, но не смотрел по сторонам и не чувствовал на себе недобрых взглядов, которых становилось все больше. Даже когда один из постояльцев, улучив момент, принялся шептать что-то хозяину на ухо, Назар не встревожился. Небо за окном было слишком синим, а вино в брюхе слишком крепким, чтобы переживать из-за пустяков.

   Хозяин же, выслушав постояльца, взглянул на пол и поменялся в лице. Кустистые его брови поползли вверх, челюсть отвисла. Он вскочил, едва не опрокинув лавку, отступил на шаг и принялся истово креститься. Только тут Назар сообразил, на что именно уставился собеседник. Опустив глаза, увидал четкую тень от стола на серых досках пола и столь же четкую тень от столба, поддерживающего потолочные балки, у которого сидел, — а своей тени не увидал. Ни намека. Ни пятнышка.

   — Не боись, — сказал Назар, утирая губы рукавом. — Ничего страшного. Лекарь божился, что это не заразно…

   — Колдун! — воскликнул хозяин и с размаху хватил кулачищем по столу, так, что посуда полетела на пол. — А ну, прочь из моего дома!

   — Постой, — попытался утихомирить его Назар и для убедительности перекрестился на иконы в красном углу. — Видишь? Я ж ничем не отличаюсь от тебя.

   — Вон, паскуда! — Хозяин выхватил из-за голенища нож. — Не то порежу.

   — Диавол, — сказал кто-то сбоку. — Сатанинский вымесок. Небось, из Морошья вылез? Совсем там оголодали?

   — Да брось! — возразили с другой стороны. — В Морошье эдаких отродясь не бывало. Наверное, французы его на нашу землю притащили, с собой привезли, чтоб ворожил. А как обосрались и драпанули, так и бросили.

   — Оставили намеренно, — вмешался другой знаток. — Чтоб посевы портил. И людей с панталыку сбивал. Видали, как он давеча хозяина охомутал?

   — Никого я не… — начал Назар, но тут хозяин махнул в его сторону ножом. Неуклюже махнул, неумело. Назар, хоть и не был никогда хорош в рукопашной, сейчас мог бы безо всякого труда этот нож выхватить, а на руке, его державшей, сломать пару-другую пальцев. Но с обеих сторон надвигались, глядя исподлобья, постояльцы. Один закатывал рукава, другой вытаскивал из-под лавки дорожный посох, третий взвешивал в ладонях кочергу. И Назар, отшатнувшись от ножа, стал пятиться к двери.

   — Тише, православные, — говорил он, глядя в угрюмые лица, темные от загара и въевшейся грязи. — Не берите греха на душу. Ухожу я уже. Ухожу.

   Только на крыльце Назар сообразил, что забыл внутри кивер и вещмешок. Хорошо хоть жалованье осталось в особом кармане, подшитом к подкладке шинели. Да и выпитое не позволяло расстраиваться.

   — Господь с тобой, хозяин! — крикнул он, чувствуя, как расплывается против своей воли в улыбке. — Сумка и шапка пусть пойдут в уплату за постой и угощение. Будешь гостям рассказывать, что их колдун прохожий потерял!

   Дверь захлопнулась. Назар повернулся и побрел прочь, то и дело оглядываясь. Ждал погони. Окрика. Проклятий. Но из постоялого двора так никто и не показался. Наверное, копались в ранце или плевали в жуткий колдовской кивер.

   Он шел по дороге несколько часов, до тех пор, пока не выветрился хмель, пока погода не начала портиться и не поднялся настырный всепроникающий ветер. Пришлось свернуть в лес. Здесь было теплее, но явно ненадолго — небо куталось в кудлатые серые тучи. Лишь теперь Назар вдруг понял, что огниво осталось в ранце, вместе с пучком сухой щепы для растопки. Не видать ему костра как своих ушей. А также трубки, второй пары зимних панталон, шерстяных рукавиц и трех с половиной фунтов сухарей — все это сейчас пришлось бы как нельзя кстати. Даже нож, и тот принадлежал нынче корчмарю и его глазастым приятелям.

   — Тьфу ты! — В сердцах Назар со всей мочи врезал кулаком по ближайшему дереву, до крови ссадив костяшки пальцев. — Вот нечисть! Чтоб вам этот ранец черти в задницу затолкали на том свете!

   Бранясь и грозя обидчикам жуткими карами, он бродил по лесу добрый час, разыскивал подходящее место для привала. В конце концов нашел старую кривую сосну, ствол которой на высоте человеческого роста разделялся на три толстых ветви. Вот в этой-то развилке Назар и устроился как раз в ту минуту, когда начал накрапывать дождик.

   Во сне он видел полковника с подсвечником, отплясывающего диковинный танец посреди штабной избы. Вместе с полковником плясали две тени, и одна из них принадлежала Назару. Он хотел вмешаться, забрать свое, но что-то не пускало его к танцующим, что-то крепко держало за ступню. Назар дернул ногой раз, дернул другой — и проснулся. Уже почти стемнело.

   Кто-то тряс его за пятку.

   — Дяденька, ты живой? — раздался внизу странный писклявый голос. Назар, кряхтя и растирая глаза липкими от смолы пальцами, сел, зевнул и, не озираясь по сторонам, спрыгнул наземь. Перед ним стояла, согнувшись едва ли не вдвое, старушка в ветхом рубище, с пустым лукошком в руках. Холодный ветер теребил длинную седую прядь, выбившуюся из-под платка. Морщинистое лицо было цвета сосновой коры, острый нос почти касался подбородка. Мутные глаза смотрели мимо собеседника.

   — Живой! — пропищала старуха. — Слава богу, живой! Уж было подумала, покойник висит…

   — Типун тебе на язык, — добродушно отмахнулся Назар и, зевнув, перекрестил рот. — Чего тут делаешь, бабушка?

   — Тебя искала. Пойдем.

   — Меня? — Он напрягся, вспомнив утренние неприятности на постоялом дворе. Может, бабка приходилась родственницей кому-то из постояльцев или самому хозяину? Может, те, проспавшись, решили извиниться перед гостем, вернуть оставленные вещи?

   — Разумеется! — Старуха пищала явно намеренно, при этом еще растягивая губы во всю ширь и оголяя гладкие сизые десны. — Грибочки собирала да по сторонам посматривала: не завалялся ли где добрый молодец, не притаился ли в зарослях женишок. Пойдем, с тятькой, с мамкой познакомлю…

   — Какой я тебе женишок?! — Назар окончательно понял, что старуха выжила из ума. И как только она одна оказалась посреди леса? — Спутала с кем-то, бабусь.

   — Да такого разве спутаешь? Вон экий красавец! Не стой столбом, идти надо. До Морошья неблизко, пироги остыть успеют.

   Назар растерянно огляделся. Старуха, конечно, была безумна, но где-то она должна жить. Не на полянке же под корягой, верно? Ведь кто-то штопает ее расползающиеся лохмотья, кто-то разводит огонь, чтобы греть ее хрупкие косточки, кто-то кормит ее нормальной едой, чтобы у старой перечницы хватало сил скакать по чащобам. Может, упомянутые пироги действительно существуют и лежат сейчас, стынут, только что вынутые из печи и завернутые в полотенце? Да и какая, к черту, разница, в какую сторону идти?

   — Ну хорошо, — сказал Назар, навесив на лицо улыбку. — Веди, бабуся, раз такое дело.

   Старуха озорно, по-девчоночьи хихикнула, схватила солдата за руку и потащила за собой. Шла она на удивление быстро, бойко перескакивала через корни и кочки, огибала топкие места и ни на мгновение не останавливалась, чтобы перевести дух. Сгущающиеся сумерки ничуть не мешали ей находить путь через заросли. Какое-то время Назар поспевал за провожатой, затем замедлился, начал спотыкаться и в итоге сдался и попросил передышки.

   — Неужто подустал, суженый? — насмешливо пропищала старуха. — Ничего. Мы почти дошли.

   Но это «почти» растянулось еще на добрых полчаса, и, к тому времени как лес выпустил их из своих хвойных объятий, Назар совсем выбился из сил. Давно уже опустилась ночь, холодная, безлунная, и в этой ночи он с трудом различил перед собой деревню: черные треугольники крыш да тусклые огоньки лучин, тут и там горящие в окнах, затянутых бычьим пузырем. Больше ничего разглядеть было нельзя.

   — Ты меня и дальше веди, — сказал Назар старухе. — Вон темень какая…

   — Уж не волнуйся. Доведу, доставлю в полной сохранности.

   Они миновали несколько бесформенных строений на окраине — их силуэты показались Назару странными, и он не смог определить, амбары это, овины или просто диковинные сараи, — и вышли на главную улицу. Озаренных лучинами окон было что-то уж очень мало. Не лаяли собаки, не доносились со дворов людские голоса. Назар хотел было спросить, отчего тут так тихо, но вовремя прикусил язык — деревню наверняка не раз и не два навещали захватчики. Кто знает, что за зверства они могли учинить над крестьянами. Во французском войске уже давно беда с провиантом — вот и ответ, куда подевались собаки. И хорошо, если только этим обошлось.

   Однако смотреть по сторонам все равно было неприятно. Неосвещенные избы казались цельными каменными глыбами, надгробиями, выстроившимися в ряды, чтобы поприветствовать его, а свет в редком окне — лампадкой, какие зажигают на погостах в память о недавно преставившихся, или призрачным огнем, поднимающимся над могилой. Безмолвие вокруг было мертвым. Деревня была пустой.

   Старуха свернула к одному из домов, выпустила руку Назара и постучала в калитку. Минуту спустя постучала еще раз. Никто не ответил. Ничто не шевельнулось за забором или в окнах.

   — Послушай, хозяюшка, — пробормотал Назар, понимая уже, что не найдет здесь ночлега, — довольно в игры играть. Давай-ка я…

   — Тихо! — одернула его старуха. Приложив ухо к калитке, она несколько мгновений напряженно прислушивалась, затем кивнула и открыла дверь. — Пойдем. Все почти готово.

   Назар, шепотом выругавшись, миновал двор, поднялся по ступеням крыльца, обеими руками держась за замшелую бревенчатую стену. Споткнулся на пороге, но все же вошел в избу, в непроглядно-темные сени. Хоть глаз коли. Старуха снова взяла его за пальцы и провела по узкому коридору в горницу. Здесь над ушатом с водой горела лучина в ржавом светце. Огоньку едва хватало сил, чтобы отвоевать у мрака край большого стола с крынкой и парой деревянных ложек.

   — Присядь, суженый, обожди, — тонко хихикнула хозяйка, усадив Назара на лавку у стола. — Я сейчас все соберу…

   Она исчезла в темноте. Скрипнули половицы в сенях, а мгновением позже — ступени на крыльце. Назар остался один.

   В избе было не топлено. В воздухе висел запах плесени и прелого дерева. Солдат покрутил в пальцах одну из ложек — та оказалась склизкой от влаги. Взял крынку, поднес к лицу — в нос ударила вонь застарелой, почти истлевшей уже тухлятины.

   — Попал, браток, — проворчал Назар себе под нос. — Эк тебя угораздило: к оглашенной бабке в гости напросился. Думал, и вправду пирогами попотчует? Сам-то, выходит, не умнее ее.

   Он поднялся, осторожно вытащил лучину. Еле живой свет заскользил по сырым стенам. В комнате точно давным-давно никто не жил. В одном углу было свалено в кучу слипшееся, поросшее бледными грибами тряпье, в другом мирно догнивали останки двух или трех лавок, порубленных на мелкие части. Осторожно ступая, Назар приблизился к печи. Надеялся отыскать еще щепы или, может, сухих поленьев — но, едва отодвинув заслонку, отпрянул. Чуть не выронил лучину. Чуть не вскрикнул.

   В печи среди глиняных черепков и палых листьев лежала человеческая челюсть. Почти со всеми зубами. Тщательно, но не слишком аккуратно выскобленная. Когда ступор прошел, Назар рассмотрел челюсть в упор и без труда различил на кости следы от ножа.

   — Вот тебе и раз, — прошептал он, возвращая заслонку на место. — Вот тебе и бабусечка.

   Морошье, да? Так, кажется, она сказала? На постоялом дворе кто-то принял его за выходца из Морошья. Видно, неспроста. Нужно убираться из этого выморочного места. Бежать со всех ног! Назар глянул в окно, но, разумеется, не высмотрел ничего, кроме кромешной тьмы. Среди остатков изрубленных лавок он выбрал обломок подлиннее да покрепче, взвесил в ладони — не бог весть какая дубинка, но против ветхой старухи сгодится.

   Назар осторожно направился к выходу, держа лучину в вытянутой руке. Он почти преодолел узкие сени, когда заметил впереди человеческую тень на полу. Резко поднял лучину, замахнулся дубинкой, однако бить было некого — коридор оказался пуст. Он опустил лучину и снова увидал тень, густую, непроницаемую, увидал, как скользит она по освещенным доскам к нему, плавно перетекая из одного положения в другое, будто огромная змея, будто сом, по дну подбирающийся к добыче. Назар отступил на шаг, рубанул дубинкой перед собой, но рассек лишь воздух. А в следующий миг тень дотянулась до него.

   Семь с половиной лет тому назад, в Персии, в грудь Назару угодила пуля. Сейчас было похоже, только без боли. Все силы в одно мгновение покинули тело. Ноги словно бы вообще исчезли, оставив после себя лишь сохраняющие форму пустые панталоны, на которых не удержался бы и самый ловкий скоморох. Дубинка в руке налилась невыносимой тяжестью, выскользнула из пальцев. Перед глазами вспыхнули яркие цветные круги, похожие на крылья бабочки, сердце в груди застучало натужно, с перебоями. Стены сеней качнулись из стороны в сторону, лучина погасла, и Назар рухнул вниз, во мрак.

   Он не лишился сознания, просто вместе с силой из тела исчезли и желания, и мысли. И даже страх, столь сильный всего минутой ранее, теперь превратился в жалкого червячка, лениво копошащегося в животе.

   Спустя время кто-то появился над ним в темноте, хрипло и насмешливо дыша. Его подхватили под мышки и поволокли прочь, сначала по доскам, потом по сырой траве, потом по холодной грязи.

   — Что, суженый? — прозвучал с высоты знакомый писклявый голос. — Повидался с тятькой? Ты ему глянулся, красавец.

   Наверное, да, хотел сказать Назар. Наверное, глянулся. Только не надо тащить меня по траве и грязи, не надо трогать, не надо касаться. Положи, оставь здесь, в ледяной тишине. Позволь, я утону в ней и стану слушать, как под корнями деревьев подползает к нам зима.

   Но он не мог вымолвить ни звука.

   Его приволокли в большое темное место, полное шорохов и скрипов, пахнущее хлевом. Его бросили на кучу соломы, густо чавкнувшую под телом. Голоса закружились над ним, забирая слова — имя матери, имя нерожденного сына, его собственное имя, — и вскоре у него не осталось ничего, кроме ледяной тишины. И он утонул в ней. И слушал, слушал, как приближается зима.

   
Очухался Назар от холода. Голова раскалывалась. Конечности закоченели так, что, казалось, их больше нет. Проморгавшись, он поднял голову, перевернулся на бок и осмотрелся. Ноги остались на положенном месте, но сапоги исчезли вместе с обмотками. Босые ступни выглядели в полумраке ослепительно-белыми. Руки стягивала за спиной толстая пеньковая веревка, другой конец которой крепился к поперечной перекладине на стене.

   Похоже, это и вправду был хлев. Когда-то давно. Сейчас здесь, на прокисшей соломе, держали людей. Не считая новоприбывшего — троих: все изможденные, грязные, связанные. Ближайший к Назару пленник был одет во французский синий мундир. Темные с проседью волосы его падали на лоб сальными прядями, бледное лицо заросло щетиной. Он наблюдал за Назаром из-под полуприкрытых век. С другой стороны сидел, сгорбившись, тощий крестьянин с длинной спутанной бородой. Этот никуда не смотрел, только покачивал головой, будто бы соглашаясь с одному ему слышным разговором. У дальней стены лежал недвижно еще один человек, но он зарылся в солому, так что видно было лишь ногу в холщовой штанине и часть спины.

   Судя по бледным солнечным лучам, с трудом сочащимся внутрь сквозь щели в перекошенной двери, снаружи наступило утро. Собравшись с силами, Назар разлепил сухие губы и спросил:

   — Эй, православные… есть кто живой?

   После долгого молчания крестьянин ответил:

   — Пока есть.

   — Не выбраться?

   Бородач перестал качать головой, повернулся к нему, словно пытаясь понять, шутит солдат или нет:

   — Тебя же поцеловала тень, мил человек?

   Назар стиснул зубы, вспомнив мягкие, текучие движения черной фигуры на полу и ее страшное прикосновение.

   — Да, — глухо сказал он.

   — Ну и куда ты выберешься? Версту не пройдешь — свалишься. После такого поцелуя надо дня три-четыре отлеживаться, сил набираться, а то и всю седмицу.

   Назар только хмыкнул в ответ. Он и вправду был очень слаб, как после тяжелой болезни или затянувшейся попойки. В ушах звенело, мысли еле ворочались, при каждом движении голова начинала кружиться, а к горлу подступала тошнота.

   — Не сбежишь, — продолжал крестьянин. — В лесу не спрячешься, найдет Лукерья. А если не успеет, то ночью они сами дотянутся. Они быстрые…

   — Лукерья?

   — Да ведьма-то, которая тебя сюда приволокла. Днем она в деревне хозяйка.

   — Больше никого нет?

   — А больше никого и не надо. Эта старая карга одолеет нас с тобой, вместе взятых. Она… хорошо ест.

   — Выходит, Лукерья командует тенями?

   Крестьянин фыркнул, затряс свалявшимися волосами:

   — Нет-нет, наоборот! Она им служит. На солнечный свет тени носа не кажут. Днем им нужен человек, чтоб за деревней присматривать да находить новый корм — людишек вроде нас, стало быть. Вот Лукерья этим и занимается. А они ей, видать, взамен силенок подкидывают. Сам посуди, разве этакая древняя развалюха сумела бы дотащить сюда цельного мужика, да еще и связать его как поросенка, ежели без колдовства?

   — Наверное, нет, — согласился Назар, хотя свое появление в хлеву помнил довольно смутно. — Значит, тени питаются человечьим здоровьем? Так?

   — Вроде того. Пьют твою жизнь — иногда по чуть-чуть, иногда сразу залпом — до тех пор, пока всю не выпьют. То, что остается, забирает Лукерья.

   — А откуда они взялись?

   Крестьянин только плечами пожал. Видно было, что разговор его утомил. Но у Назара оставался еще один вопрос.

   — А этот? — Он мотнул головой в сторону синего мундира. — Француз?

   — Самый настоящий! Заблудился в лесу и угодил в Морошье. Давно уж здесь, но его медленно пьют. — Крестьянин презрительно скривился. — Цедят, должно быть, как иноземное вино. Хрен их разберет.

   Больше Назар не спрашивал, и бородач вскоре вернулся к прежнему занятию — слушать разговоры в своей голове и кивать в удачных местах. Однако долго тишина в хлеву не продлилась. Через несколько минут снаружи донеслись шаги, и дверь распахнулась. Дневной свет, хлынувший внутрь, был мутный, изрядно разбавленный осенней серостью, но Назару все равно пришлось зажмуриться — так сильно он резал глаза.

   — Воркуете, голубки? — пропищала Лукерья. Платок ее съехал с головы на спину, седые волосы растрепались, поверх рубища был надет плотный кожаный фартук. — Ну, поворкуйте. Люблю, когда суженым моим есть о чем потолковать. И то верно: надо же как-то коротать время!

   Вздохнув, она склонилась над зарывшимся в солому пленником, пнула его носком сапога — Назарова сапога — и, не дождавшись реакции, растянула губы в омерзительной беззубой ухмылке:

   — А этот женишок уже созрел. Ох, сыграем сегодня свадебку!

   Старуха несколькими ловкими движениями развязала веревку, схватила пленника за торчащую из соломы ногу и выволокла на порог. Бедняга был мертв, и уже достаточно давно, судя по восковому лицу и скрюченным перед грудью рукам. Вытащив покойника наружу, Лукерья вернулась, игриво погрозила пальцем оставшимся:

   — Новенького смотрите не обижайте! Он тятьке глянулся. Будут нынче ночью гости к вам.

   Старуха закрыла дверь. В хлеву вновь стало темно. Но Назар уже успел увидеть, что хотел. Глаза болели немилосердно, однако оно того стоило. Выждав несколько минут, он повернулся к крестьянину и горячо зашептал:

   — Послушай! Здесь все очень старое. Сплошная труха. Да, каждый из нас слаб как кролик, но вместе мы точно сломаем ту жердь, к которой привязаны…

   — Уймись! — испуганно зашипел бородач. — Ничего мы не сломаем, только разозлим Лукерью и хозяев. Не дергайся и протянешь дольше. Зараз тебя не выпьют, не бойся.

   — Выпить, может, и не выпьют, но с каждым разом я буду все слабее. А итог тот же самый. Чего дожидаться-то? Нет, врешь, сейчас или никогда!

   Крестьянин ожесточенно замотал головой, отвернулся к стене. Назар плюнул и, обратившись к синему мундиру, попытался жестами объяснить свой замысел. К его удивлению, француз все понял с первого раза и тут же выразил согласие энергичным кивком. Они с трудом поднялись на ноги, постояли некоторое время, покачиваясь, привыкая к новому положению.

   — Ну, с Богом, — сказал Назар. — На счет «три»…

   Жердь оказалась прочнее, чем выглядела. Они дергали ее в унисон, вкладывая в каждый рывок вес всего тела, но черная, рыхлая от старости древесина держалась крепко. Еще вчера Назар сломал бы проклятую поперечину одним движением, а теперь сам едва не сломался. На восьмом рывке жердь треснула, а на следующем — оторвалась от стены. Чуть не падая от усталости, они принялись стягивать с нее петли своих веревок.

   — Зря ты меня не послушал, служивый, — сказал крестьянин, который все это время просидел в углу неподвижно. — Я сейчас Лукерью позову.

   — Сдурел, что ли? — пропыхтел Назар, освобождая от пут правое запястье. — Давай с нами!

   — Не получится. Ноги не ходят. Отнялись давно. Останусь один, и тени сожрут меня за ночь. Уж лучше пусть всех вместе — так нас на дольше хватит. Я позову Лукерью…

   Бородач открыл рот, чтобы закричать. Назар бросился к нему, ударил пяткой в грудь, выбив набранный воздух. Навалился сверху, накинул веревку на шею, стянул. Крепко стянул. Так крепко, как только мог. Крестьянин хрипел, но не сопротивлялся. Даже пальцем не шевельнул. Только когда глаза уже закатились, дернулся под Назаром пару раз и замер насовсем.

   Назар сполз на пол. Попытался подняться, но не сумел. Дрожащие руки не держали. Так и остался бы лежать рядом с убитым, уткнувшись лицом в солому, если бы не француз. Тот, сам едва не падая, помог ему встать. Ухватив друг друга за рукава, они медленно вышли из хлева. Оказалось, тот находился вовсе не на отшибе, а чуть ли не в самой середине Морошья, окруженный со всех сторон покосившимися заборами и заросшими дворами. Щурясь и постоянно останавливаясь, чтобы передохнуть, беглецы принялись искать дорогу, ведущую прочь из этого лабиринта.

   Еще ночью, несмотря на то что старуха пыталась обмануть гостя с помощью лучин, зажженных в разных избах, Назар почуял, что деревня мертва. И сейчас, при свете дня, запустение предстало перед ним во всей своей погребальной красоте: просевшие крыши, разъезжающиеся черные стены, рваные раны окон — здесь уже много лет никто не жил. Сады превратились в непроходимые дебри, от сараев остались лишь остовы, огороды поглотили крапива и репейник.

   Выбравшись из дворов на улицу, Назар заметил вдалеке строения, принадлежность которых не сумел определить ночью. Это были три овина. У двух из них крыша полностью провалилась внутрь, у третьего — съехала наземь, прихватив с собой изрядную часть стены. Неудивительно, что в темноте контуры показались ему незнакомыми.

   Назар хотел направиться в ту сторону, выйти за околицу и попытаться укрыться в лесу, но француз удержал за рукав, потянул за собой. Назар помотал головой — нет, мол, — однако синий мундир был непреклонен. Он снова схватил Назара за рукав и, завладев его вниманием, изобразил пальцем в воздухе некую изогнутую линию, взмахнул пустым кулаком, будто рубил кого-то наотмашь саблей, затем указал на один из домов неподалеку.

   — Оружие, стало быть? — прошептал Назар. — Хочешь с ведьмой схватиться? Ну, веди, мусью…

   От избы, на которую указал француз, смердело мертвечиной за добрый десяток шагов. Внутри на размякшем дощатом полу были сложены в ряд три трупа в синих мундирах. Белые панталоны давно почернели, пропитавшись соками разлагающейся в них плоти. В ямах опустевших глазниц лениво шевелились опарыши.

   Француз на мгновение замер над покойными товарищами, дернул головой, сжал кулаки. Только теперь, в приятном, щадящем глаза сумраке, Назар смог как следует разглядеть своего невольного соратника. Стало ясно, что, несмотря на седину в грязных волосах, тот был очень молод — дай Бог, если двадцать лет успело исполниться. Видать, несладко закончилась фуражировка в Морошье для их маленького отряда. Трое уже гниют, четвертый поседел, не успев состариться.

   Совладав с собой, француз перешагнул через мертвецов, заглянул под стол, порылся под лавкой — и извлек из затхлой мглы пару кавалерийских сабель в грязных кожаных ножнах. Одну сразу отдал Назару. Тот усмехнулся в усы, представив вдруг, как схватится на этих саблях с французиком — хороши же они будут, оба едва на ногах стоят, шатаются, будто основательно перебрав с хмельным.

   Ножны солдаты цеплять не стали, оставили в избе, а сами отправились на поиски старухи с клинками наголо — чтобы не тратить драгоценные мгновения и силы попусту, если столкнутся с ведьмой.

   Отыскать логово Лукерьи было не так уж сложно. Они вернулись к хлеву и выбрали самую широкую, самую натоптанную тропу, уходящую от него. Тропа провела их сквозь заросли пожухлого репья, мимо колодца с лошадиным черепом, висящим вместо ведра на ржавой цепи, и прямо на задний двор большого дома с недавно подновленным крыльцом и слюдяными пластинами в окошках. С другой стороны, за пьяно накренившимся забором, возвышался огромный бревенчатый амбар с плоской крышей.

   Француз подкрался к окну, несколько мгновений вглядывался в мутную слюду, потом сморщился, повернулся к Назару, отрицательно помотал головой. Назар осторожно потянул дверь на себя, шагнул внутрь, держа наготове саблю и стараясь ступать как можно тише.

   Покойник из хлева, раздетый донага, лежал посреди комнаты на широкой, грубо сколоченной лавке. Запрокинутое лицо его казалось умиротворенным. Окостеневшие руки до сих пор были сведены перед грудью, пальцы скрючены, словно птичьи когти. Ниже начинался ад — от солнечного сплетения и до паха живот был вспорот, сине-багровые внутренности выворочены наружу, разбросаны вокруг. Под лавкой натекла большая темная лужа.

   Француз вошел следом за Назаром, встал рядом, тяжело вздохнул. Этот мертвец не приходился ему соратником — окладистая борода и мозолистые, натруженные пальцы выдавали в несчастном крестьянина, — но, наверное, когда долго сидишь с кем-то в хлеву у безумной колдуньи, сроднишься с ним, даже не зная языка.

   По ту сторону лавки была вторая дверь, ведущая, видимо, вглубь дома. Назар указал на нее французу, и тот, кивнув, стал обходить разорванного покойника по широкой дуге. Он почти достиг двери и даже потянулся к ручке, когда за спиной у Назара раздался гадкий писклявый голос:

   — Надо же, суженые пожаловали! Не терпится вам?

   Назар резко развернулся, чуть при этом не упав. Лукерья стояла прямо перед ним. Рот, подбородок и шея ее были испачканы красным. В окровавленных руках она держала плотницкий топор.

   — Ну так забирай! — взвизгнула старуха и взмахнула своим оружием. Если б не ночная встреча с тенью, Назар с легкостью успел бы рубануть ведьму саблей, но сейчас ему едва хватило сил, чтобы отразить удар. Лукерья, не переставая пронзительно визжать, замахнулась снова. Топор обрушился на саблю и выбил ее из руки Назара, чуть не вывихнув ему пальцы. Торжествующе ощерившись, старуха занесла топор для смертельного удара, но тут подоспевший француз полоснул ее клинком по спине. Визг оборвался. Лукерья отшатнулась, выгнулась дугой, словно пытаясь свести расходящиеся края страшной раны, потом снова скрючилась, выскочила на улицу и, так и не выпустив из руки топора, бросилась прочь.

   Назар подхватил с пола саблю и вместе с французом пустился в погоню. Старуха уже скрылась из виду. Состязаться с ней в скорости они не могли, но кровавый след на выцветшей траве нашли без труда. Он привел их к провалу в заборе, а затем — к огромному амбару на другой стороне. Это был высоченный сруб без окон, сложенный из вековых сосен и крытый дерном. Дверь у него имелась, но небольшая, у самой земли, на широких железных петлях, с тщательно проконопаченными щелями. В эту дверь и скреблась Лукерья, стоя на коленях и раскачиваясь из стороны в сторону.

   — Тятька! — причитала она, сплевывая беззубым ртом кровь. — Мамка! Пустите… Тятенька… Они ж искалечили меня. Пустите…

   Ни звука не раздавалось в ответ. Лукерья стукнула в доски кулаком, взвыла от боли, заверещала злобно и отчаянно:

   — Пустите, кому говорю! Это ведь я, я нашла тогда лампу! Я принесла ее вам! Пусти, мамка!

   Услышав или учуяв преследователей, старуха обернулась, медленно поднялась во весь свой невеликий рост.

   — У, женишки проклятые! — прошипела она. — Явились… Там лампа Люциферова, в ней пламя адское горит. Всех сожжет. Дотла! Ни пылинки не останется. Откуда ж мне знать-то было, совсем ведь девчонка еще… Нашла, отнесла тятьке, мамке, дядьке Прову — Старшим отнесла, умным. А они не поделились. Оставили меня здесь, женишкам на потеху…

   Не договорив, Лукерья рванулась вперед, замахиваясь топором. Теперь, потеряв столько крови, она, пожалуй, сравнялась по силе с солдатами. Француз выбил у нее оружие, а Назар рубанул наискось, разделив надвое и без того уже окровавленное старушечье горло. Лукерья упала в траву, свернулась в ней клубком, поджав колени к груди, и умерла.

   — Погань, — сплюнув, процедил Назар. — Давай-ка ты в адское пламя сама как-нибудь. Без нас.

   Первым делом он стащил с покойницы сапоги, натянул их на свои замерзшие ступни. Это было очень сложно. Отдышавшись, Назар поднял с земли топор, обтер окровавленное топорище и, подойдя к амбарной двери, постучал в нее обухом.

   — Там сидят, — сказал он французу. — Затихарились. Ничего, сейчас выковыряем.

   Выдохнув через плечо, словно перед чаркой крепкого вина, Назар всадил топор в дверь возле верхней петли. От усилия все поплыло перед глазами, но сдаваться он не собирался. Выдернул топор, кое-как удержав равновесие, и ударил снова. Изнутри по-прежнему не доносилось ни звука.

   Дверь была прочной, из толстых дубовых досок. Пару минут спустя Назар, совсем обессилев, осел наземь, и тут на помощь пришел француз. Деловито поплевал на ладони, взял топор, примерился и приступил к делу. Так они и работали, сменяя друг друга через каждые две минуты, часто и подолгу отдыхая. Сердце в груди Назара скакало галопом, в висках стучало, голова шла кругом. Страшно болели ноги. Казалось, вот-вот свалится, не сможет больше подняться, но все же раз за разом он брался за топор и пускал его в ход. День постепенно клонился к вечеру. Небо потемнело, из него посыпался мелкий холодный дождь.

   Сколько времени им потребовалось на то, чтобы взломать дверь, Назар не смог бы сказать. Много. Очередным ударом француз выбил кусок доски, открыв черную дыру, из которой повеяло куда худшим запахом, чем из хлева. Может, даже худшим, чем из избы с тремя гниющими фуражирами. Назар, забрав топор, расширил дыру и, закрыв нос рукавом, сунул в нее ладонь. Он быстро нащупал изнутри толстый деревянный засов, потянул его на себя. Тот поддался на удивление легко, но дверь продолжала стоять, удерживаемая на месте намертво присохшей паклей, заполнявшей щель вдоль косяка.

   Назар ударил плечом, подозвал француза. Вдвоем они выбили дверь с третьей попытки. Назар, не удержавшись на ногах, нырнул вперед, в густую, тошнотворную вонь, повалился на поросший лишайником пол.

   Обитатели амбара сидели неподвижно вокруг плоского камня, на котором стояло что-то небольшое, накрытое ветхой тканью, — тятька, мамка, дядька Пров, еще двое. Старшие, умные. Их раздувшиеся, заплывшие жиром бледные тела были полностью обнажены. Десятилетиями не стриженные волосы и бороды спускались на пол, сплетались в плотный ковер. На лицах, утонувших в складках рыхлой плоти, нельзя было различить глаз.

   Француз застыл на пороге в изумлении и ужасе, а Назар кубарем выкатился наружу, подхватил с земли сабли и вернулся обратно. Вооружившись, они медленно направились к сидящим в середине амбара существам.

   Когда до них оставалось несколько шагов, одно из чудовищ шевельнуло головой. Колыхнулись безразмерные щеки, и раздался тонкий, почти детский голосок — видать, тот самый, который так настойчиво и отвратно пыталась имитировать мертвая ведьма:

   — Лукерья, тебе сюда нельзя.

   — Лукерья сдохла, — сказал Назар. — Теперь ваш черед.

   Старшие зашевелились. По их гротескным телам прошла дрожь, и кто-то — тятька или дядька Пров — протянул пухлую руку к накрытому ветошью предмету на камне.

   — Приносящий свет дарует и тени! — произнес тот же тонкий голос. В следующий миг тряпка отлетела в сторону. Под ней стояла лампа — нечто вроде пузатой бутыли из толстого стекла с запаянным горлышком. Бутыль эта была забрана в плетеный каркас с проволочной ручкой. Рассмотреть лампу подробнее Назар не успел, потому что в ней плясало оранжевое пламя, и, как только тряпку сорвали, оно вспыхнуло с неожиданной силой, наполнив амбар ярким светом.

   Тотчас все вокруг обрели черные, отчетливые тени — все, кроме Назара, разумеется. Старшие обмякли еще сильнее, замерли, окончательно обратившись в бессмысленные мешки плоти. А их огромные тени на стенах, напротив, задвигались, заструились по бревнам плавно и жутко. От одного взгляда на эти вытянутые силуэты Назару хотелось зажмуриться и кричать.

   Француз, едва успевший взмахнуть саблей, рухнул навзничь как подкошенный. Оружие вылетело из ослабевшей руки. Тень, выбитая дьявольским светом из его тела, испуганно заметалась на стене над входом. К ней тут же со всех сторон ринулись тени Старших. Точно стая голодных волков, они окружили и растерзали чужака, разорвали на части и поглотили, не оставив и следа. Это произошло очень быстро, всего за пару ударов сердца. Назар, сбросив оцепенение, кинулся к лампе, занося клинок. По стенам, полу и потолку тени Старших метнулись наперерез.

   Они почти успели остановить его. Уже опуская саблю, Назар почувствовал ледяные прикосновения, от которых мгновенно прервался стук в груди и дыхание застопорилось, словно что-то стиснуло горло железной хваткой. Отчаянно пытаясь глотнуть воздуха, отчаянно пытаясь вспомнить хоть одну молитву, удержаться на краю сознания, он падал в голодную бездну.

   Но клинок падал вместе с ним.

   Лезвие врезалось в лампу. Со звоном брызнули в стороны осколки. Свет исчез, и пламя, заключенное в сосуде, расплескалось по камню и вокруг него. Оно не погасло, наоборот, с яростью впилось в доски пола, в мох, растущий между ними, в волосы и плоть Старших. Те заверещали, задергались, замахали руками, пытаясь сбить огонь, но тот лишь сердился и разгорался сильнее, полз вверх по бородам, облизывал белую кожу, мечтая добраться до скрытого под ней жира.

   Назар, упавший на камень и откатившийся в сторону, очнулся оттого, что вспыхнула шинель. Кое-как выкарабкавшись из нее, он пополз к выходу. Встать не было сил. Проползая мимо француза, солдат ухватил того за ремень и попробовал потащить за собой, но быстро понял, что это невозможно — фуражир, даже основательно исхудавший на ведьминых харчах, все равно весил слишком много. Да и в широко раскрытых глазах его больше не оставалось жизни. В них отражалось лишь пламя.

   Потрепав француза по щеке, Назар пополз дальше. Позади истошно вопили Старшие, обратившиеся в огромные факелы, и трещали бревна стен, по которым разбушевавшийся огонь взбирался к потолку.

   Преодолев оставшиеся две сажени до выхода, уже ослепший от дыма Назар вывалился под дождь, в грязную сырую траву. Откашлявшись, он отполз еще на несколько шагов. Потом еще. Отдыхать приходилось подолгу, потому что тело попросту отказывалось подчиняться. Добравшись до забора, Назар прислонился к нему спиной и стал наблюдать сквозь слезы, как пылает проклятый амбар. Тот превратился в один сплошной костер, который наверняка было видно за много верст. Пламя охватило крышу, языки его рвались к небу, а внизу до сих пор кричали Старшие.

   — Вот так, ваше высокоблагородие, — пробормотал Назар, уже засыпая. — Получается, привела меня судьба, куда нужно. Только жалованье в шинели осталось. Это вы зря…

   И опустил веки.

   Когда он поднял их, много часов спустя, на исходе ночи, амбар все еще горел. Ни одно бревно не сдвинулось в его стенах, ни один уголок крыши не сместился. Все так же яростно и зло полыхал огонь, все так же обреченно и отчаянно выли те, кто сгорал заживо внутри. Кряхтя, Назар поднялся, выломал из забора жердину потолще и, опираясь на нее, побрел прочь, к лесу.

   Путь занял немало времени, но обернулся он только у самой опушки, уже на рассвете. Амбар вовсю пылал. Не смолкали крики Старших. Негасимое пламя из Люциферовой лампы пожирало грешников — вечные муки, которых те избегли, обманув смерть, нашли их здесь, на земле. Назар осенил себя крестным знамением и больше не оборачивался.

   В полдень того же дня, когда окончательно распогодилось, он вышел на дорогу. Глянул себе под ноги и увидал под ногами тень. Она казалась не совсем правильной: чуть длиннее и тоньше, чем нужно, с иной осанкой и силуэтом головы. Да и движения повторяла неточно, а иногда и вовсе с запозданием.

   — Ну что ж, — хмыкнул Назар. — Не боись, привыкнешь. Оба привыкнем, солдат скотина хитрая, ко всему приспособляется. Главное, до снега обжиться где-нибудь. Не отставай, мусью!

   И они с тенью зашагали на восток.
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    Елена Щетинина

    Мальчик-Обжора
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Мы называли его Голодным Мальчиком. Голоднюком. Обжорой. Утробой. Прорвой. Да как мы только его не называли! Перемигиваясь, криво усмехаясь, делая пальцами тайные знаки.

   Когда в первый раз мы заговорили о нем? То был июль. Полдень. Солнце маячило белым раскаленным блином. Жаркое марево висело в воздухе. Асфальт пропекал ноги через сандалии. Нам было по девять.

   
— Пусть он сожрет это, — вдруг сказал Мишка, глядя на порванную кепку. Его родители бережно относились к вещам — и того же требовали от сына, но он не оправдывал их ожидания. Как он порвал эту кепку — кто знает? Может быть, швырнул под колеса наших велосипедов, может быть, зацепился за низкую разлапистую ветку, а может быть, и неуклюже сдернул — очень часто самое плохое в нашей жизни случается оттого, что кто-то что-то где-то «неуклюже». Кепка была дорогой, привезенной Мишкиным отцом из-за границы — и приятелю бы точно влетело.

   — Кто — он? — осторожно спросил пухлый Толик, украдкой ковыряя в носу.

   — Мальчик-Обжора, — хмыкнул Мишка. У него загорелись глаза. — Мальчик-Обжора, который ест все плохое, все испорченное, все ненужное… — в общем, все то, что нужно сожрать.

   — О! — мы живо заинтересовались этой темой. — А что он может сожрать? Манную кашу? Щавелевый суп? Макароны?

   — Конечно! — горделиво кивнул Мишка. Было видно, как он раздувается от важности: ведь именно он придумал Мальчика-Обжору. — Любую невкусную еду съесть — ему раз плюнуть. Но он может есть вообще все что угодно! Дневник с двойкой!

   — О-о-о! — Пока мы получали двойки только по поведению, но и за это нам влетало будь здоров.

   — Порванную одежду! Что-то сломанное! Что-то… что-то… — фантазия Мишки иссякала, но глаза у него горели — и мы уже додумывали сами.

   — Он может съесть тот гвоздь в заборе, о который я порвал футболку! — захихикал Толик.

   — И те битые бутылки, которые валяются на футбольной площадке! — подхватил я.

   — И вечно горящую и воняющую урну около подъезда, — продолжил Серега.

   Мы фантазировали, перебирали в памяти, что же можно скормить Мальчику-Обжоре, — и сами удивлялись тому, как много в мире вещей, которые нам мешают.

   — Ну, хорошо. — Мишка хлопнул в ладоши, кажется, раздосадованный тем, что Мальчик-Обжора начинает принадлежать не только ему. — Давайте скормим кепку!

   — Кепку? — Серега присвистнул через щербинку в зубах. — А тебе не влетит? Ты же только что ныл, что батя тебя убьет?

   — Ну-у-у… — Мишка скривился. — Я скажу, что ее у меня украли. Что какой-то взрослый пацан подскочил, сорвал ее с меня — и убежал.

   — Ты ж на велике, — резонно возразил Серега.

   — Ну-у… — Мишка почесал облупленный кончик носа. — Он убежал за гаражи.

   Точнее, он сказал «за Гаражи». С придыханием, в котором явно слышалась Заглавная Буква. Гаражи были для нас святым местом, недосягаемой мечтой, сродни киносеансу «детям до 16». Нас не пускали туда по простой причине «нельзя». Почему нельзя? На этот вопрос оказывалось так много ответов. Машина задавит. В яму провалитесь. На арматуру напоретесь. Собаки нападут. Цыгане украдут. Просто нельзя, не мешай.

   Конечно, мы пытались туда пробраться — тайком, украдкой, незаметно. Но каждый раз натыкались на какого-нибудь автолюбителя, который гнал нас прочь промасленной тряпкой. Словно все хозяева Гаражей условились: «Детям сюда нельзя». Рано утром, до школы, в обед, на переменках, после школы, в будни и выходные — всегда, всегда, всегда, словно несли в Гаражах невидимую вахту, лишь бы не пустить нас туда.

   Толик говорил, что нам это кажется. Что Гаражей слишком много — и, конечно же, там всегда будут копаться в двигателях, пить пиво, жарить шашлыки или слушать радио. Каждый день, каждый час. И мы тут ни при чем. Кому мы нужны?

   Но какая разница почему? Нас не пускали туда — и точка. Мы с завистью смотрели, как старшие пацаны выкатывают из Гаражей старые покрышки — а потом поджигают их в овраге, затягивая ближайшие дворы жирным черным дымом. Как они фехтуют на ржавой арматуре, выкрикивая слова, Которые Нам Нельзя Было Произносить. Как несут что-то в Гаражи, оглядываясь по сторонам: прятать, закапывать в битый шифер, кирпичи и куски бетонных блоков.

   Но нам было туда нельзя.

   Так что довод Мишки должен был умилить и растрогать родителей: даже под страхом потери ценной кепки он не осмелился нарушить запрет.

   — А может быть, того… — засомневался Толик, разглядывая зеленовато-желтое содержимое своего носа. — Может быть, просто и закинуть ее в Гаражи?

   — Эй! — Серега отвесил ему подзатыльник. — Я хочу на Мальчика-Обжору посмотреть!

   — Ну да, Толян. — Я пихнул его в бок. — Если самому сыкотно, ну так отвернись или домой беги.

   — Да не, чо… — Толик вытер пальцы о шорты. — Я ничо…

   — Если кепку просто выкинуть в Гаражи, — важно ответил Мишка, — то ее могут найти. А если ее съест Мальчик-Обжора — то тогда никто никогда ее больше не увидит. Она исчезнет. Пуф-ф-ф!

   — Пуффф! — завороженно повторил за ним Серега. — Ну давай, давай, вызывай его! Что для этого нужно? Заклинание какое-то?

   Я поежился. «Ты, милай-то, смотри, супротив божьей воли не ходи-то», — вдруг вспомнились мне слова прабабки по отцу. Как ее звали — Нина, Зина, Глаша? — я не мог припомнить. Я и видел-то ее лишь раз

   в жизни, кажется, в шесть лет, когда маму положили в больницу, а отец решил «вывезти ребенка на свежий воздух». Мы сутки тряслись в плацкартном вагоне, в котором пахло прокисшей вареной картошкой и жаренной три дня назад курицей, потом подпрыгивали на ухабах в раздолбанном пазике, затем шли еще полчаса — и все для того, чтобы встретиться с суховатой, какой-то желтой старухой.

   — Саша? — недовольно проскрипела она, встретив нас на пороге. На ней была ветхая, пожелтевшая от времени ночнушка в мелкий василек, поверх которой крест-накрест был повязан шерстяной платок. — Тот, кто Аньку попортил? Подле-е-ец…

   — Я Глеб, — поправил отец. — И Аню я… э-э-э… в общем, это не я.

   Старуха скривилась.

   — Все равно подлец, — махнула рукой.

   — А это Дима. — Отец хотел подтолкнуть меня вперед, как всегда это делают взрослые, но в последний момент удержал. Кажется, потому, что в лице бабки промелькнуло что-то хищное. Крючковатый нос загнулся как клюв — и как острый клюв же, вытянулись трубочкой тонкие серые губы.

   — Ми-и-итенька, — умильно пропела она. — Имечко-то хорошее, мученики-страстотерпцы-святые-преподобные носили… Малец-то крещеный али демонам отдадите?

   — Так. — Отец сделал шаг вперед. — Бабуля. Вы меня помните? Я Глеб, ваш внук, сын Александра.

   — Са-а-ашенька, — захихикала бабка. — Аньку попортил, Анька утопилась, Анька прокляла! Всех-всех прокляла — до седьмого колена.

   — Ясно, — отец вздохнул и поглядел на часы. — Ладно, к обеду на станции будем, билет поменяем. Отдохнули, блин.

   — Гле-е-ебушка. — Старуха продолжала хихикать. — Княжеское имя, святых благоверных!

   — Да-да, — согласился отец. — Мне оно тоже нравится.

   — Ну, что стоите-то, — внезапно серьезно и спокойно спросила бабка. Ее лицо смягчилось. Казалось, даже морщины разгладились, словно кто-то невидимый протер их огромной ладонью. — Пришли, встали на пороге и молчите.

   — Что? — не понял отец.

   — Вы чего хотели, молодой человек? — голос бабки был тверд и властен. — Иконы я не продаю, а то много вас тут ходит. Денег у меня не водится, так что и покупать ничего не буду. И ребеночка вашего в первый раз вижу, и не живет такой в деревне у нас.

   — Я Глеб, — медленно сказал отец. — Ваш внук. Это Дима, ваш правнук.

   — Глебушка? — всплеснула руками бабка. — Это Сашкин сын-то? А я-то думала, на кого так похож! А это Димочка? Глазки-то какие ясные! А вы с дороги, небось? Проходите-проходите, я-то ужо расстараюсь, я-то для вас сгоношу чего-нибудь! А то стоите тут как неприкаянные!

   Я не понимал половину из того, что говорила бабка. Обычные слова, привычные фразы вдруг оборачивались каким-то ворожейным бормотанием, неразборчивым бульканьем, из которого я улавливал лишь жалкие обрывки — и то странно исковерканные, искореженные, прожеванные и выплюнутые.

   Вот она, накладывая из огромной миски душисто пахнущую картошку с укропом, справляется, как там с работой у отца — а вот хихикает, стуча деревянной ложкой по столу и требует не кормить чертика. Вот она сообщает о том, что стало с какими-то отцовскими приятелями, с которыми он и виделся-то лишь в далеком детстве, — а вот шлепает меня по зевающему рту и требует закрывать его, а то «демоны залетят». Отец морщится и шепчет мне, что «бабуля болеет». И я верю ему.

   Ночью бабка приходит ко мне в кровать, ложится рядом под одеяло, прижимается дряблым телом, закидывает мне на плечо свою обвислую грудь — и шепчет, шепчет, шепчет что-то в ухо. Я разбираю только «демоны», «унутрях», «сидят», «накликаете», «память». От бабки пахнет травой и кислым молоком, ее ступни, которые елозят по моим ногам, — холодные, жутко холодные, будто меня гладят две ледышки. Но я молчу. И мне не страшно. Потому что я не знаю — нужно ли мне бояться. Может быть, именно так и ведут себя прабабки со всеми правнуками? Может быть, именно так и надо? И если я закричу, заплачу или хотя бы просто испугаюсь — а она это поймет, — то я буду глупо выглядеть?

   Бабка продолжает шептать — жарко, с одышкой, капельки слюны стекают по моему затылку. Иногда что-то влажное касается его — и я понимаю: кажется, это ее язык. «Не выпускай, не соглашайся, не слепни… — бормочет бабка. — Не иди на поводу, не морочься…»

   А потом она со стуком падает на пол и уползает к своей кровати.

   А я еще долго лежу без сна и смотрю на иконы, висящие в углу. Закопченные лики святых пялятся на меня белыми, старательно протертыми тряпкой глазами — и мне кажется, что они шевелят черными губами и шепчут какие-то черные слова. И эта чернота опускается на меня, вползает в меня, втекает через уши, рот, глаза — и я погружаюсь в нее и засыпаю.

   — Ты, милай-то, смотри, супротив Божьей воли не ходи-то, — через неделю говорит бабка мне на пороге, прощаясь и строго грозя пальцем. — Демоническими делами не балуйся, заклинания и чернокниженье гони, аки гнус лесной.

   Я молча киваю. Из всего этого я понимаю только одно: колдовство — это плохо.

   — Так, еду взяли? — неожиданно спокойно обращается она к отцу. — Картошка в ссобойке, в мешочке сушеные ягоды.

   — Взяли, — кивает отец. — Спасибо.

   Бабка резко разворачивается и уходит в дом.

   Больше я ее не видел. И, кажется, даже и не вспоминал о ней — до этого момента.

   — Колдовство — это плохо, — хрипло сказал я ребятам.

   — Эй, трусишь, что ли? — Серега хотел залепить подзатыльник и мне, но я отпихнул его и погрозил кулаком.

   — Я не трушу. — Я пожал плечами. — Просто мне говорили, что колдовать — это плохо. Опасно в смысле.

   Я не мог понять, что вообще меня дернуло об этом говорить ребятам. Разве мы не подглядывали за девчонками, когда они тайком гадали в домике на детской площадке? И разве не кричали хором в самый ответственный и жуткий момент этого гадания — отчего кое-кто из девчонок от неожиданности даже писался и получал на целый год кличку Оксанка Зассанка? Почему я тогда не говорил, что колдовство — это плохо? Или не заявлял это, когда зимними вечерами, спрятавшись в вырытой в огромном сугробе пещере, мы рассказывали друг другу страшные сказки и даже пытались вызвать гномика-матерщинника. Гномик не приходил — видимо, предпочитая появляться в теплых домах, а не в снежной куче.

   — Опасно, — упрямо и уныло повторил я, осознавая собственную глупость.

   — Так никто и не собирается колдовать, — пожал плечами Мишка.

   — А как он тогда появится? — пискнул Толик. От напряжения он засунул в нос сразу два пальца.

   — Его нужно просто позвать, — ответил Мишка. — Вот и все. И он придет. И съест все, что нам надо.

   Я снова поежился. Мы сидели в тени под грибком, в старой, полупустой песочнице. Кроме нас никого не было — ни во дворе, ни в переулках — безжалостный жар палящего солнца изгнал всех в квартиры, в прохладу под защитой бетонных стен — и распахнутые окна домов казались глазами, следящими за нами пустым, изучающим взглядом.

   — Зови, — решительно сказал Серега.

   — Ага, — прогудел в нос Толик.

   — Ну а ты? — Мишка повернулся ко мне. — Димыч, ты что, правда струсил?

   — Да нет, — я пожал плечами. Капельки пота ползли у меня по спине, словно там, между лопатками, извивался огромный жирный червяк. — Давай.

   — Ну, ладно. — Мишка потер ладони. — Эй ты, Мальчик-Обжора, приходи сюда, у нас есть для тебя еда!

   
И он пришел. В мареве дрожащего воздуха. В водоворотах песка под его ногами. В игре света и тени. Пришел и сел рядом с нами.

   Сколько я потом ни спрашивал ребят — какой он, Мальчик-Обжора? — так никто и не ответил мне. Все вспоминали неуловимые очертания, выхватывали какие-то детали: Серега говорил, что у Мальчика-Обжоры на губах скапливалась слюна, Толик отвечал, что тот пухлый, Мишка упоминал небрежный полубокс. Я знаю лишь, что Мальчик-Обжора был рыжеват. Это запомнилось мне только потому, что рыжеват был и я.

   Мальчик-Обжора сидел рядом с нами — со слюной на губах, пухлый, с рыжеватым полубоксом — и молчал.

   А потом Мишка протянул ему кепку.

   — Ешь, — сказал.

   Мальчик-Обжора ничего не ответил. Он даже не пошевелился.

   — Ешь, — повторил Мишка уже просительно. — Это вкусно. Это надо съесть.

   Мальчик-Обжора вздохнул. Потом кивнул.

   И указал пальцем в сторону Гаражей.

   — Там будешь есть? — уточнил Мишка.

   Мальчик-Обжора снова кивнул.

   Мишка не соврал. Мальчик-Обжора действительно съел его кепку. Он рвал ее на части крепкими, белыми, остро заточенными зубами, а потом тщательно пережевывал и глотал. И снова пережевывал — и снова глотал.

   «Надо бы ему дать запить», — отчего-то подумал я.

   Мальчик-Обжора стоял между Гаражами — а мы подглядывали за ним в щель. И нам казалось, что так аккуратно и тщательно рвет, пережевывает и глотает он для нас — потому что мы смотрим. Потому что без нас — он бы не поел. И наверное — и не появился бы.

   — Мы забыли пожелать ему приятного аппетита, — хрипло сказал Толик.

   — Ничего, — усмехнулся Серега. — Ему и так хорошо.

   Потом Мишка говорил, что Мальчик-Обжора всех нас поблагодарил и ушел, затерявшись в Гаражах. Серега спорил, что тот лишь небрежно махнул рукой на прощание. А Толик сообщал, что это мы сами ушли первыми, потому что услышали чьи-то шаги и решили, что нам сейчас влетит за то, что мы опять приблизились к Гаражам.

   А я ничего не говорил. Потому что я не помнил ничего. Вот Мальчик-Обжора рвет, пережевывает и глотает — а вот я уже сижу дома и ем суп, стряхивая хлебные крошки в тарелку.
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Мишку не ругали за кепку. Даже пообещали купить новую.

   А мы позвали Мальчика-Обжору снова. Не скоро, но позвали.

   То был октябрь. Сырой, промозглый. На асфальте стояли черные лужи, остатки песка в песочнице превратились в вязкую жижу. Мы сидели, подстелив мешки из-под сменки, и разглядывали Толин дневник. Идея стереть двойку по математике ластиком была совершенно неудачной — теперь на странице красовалось огромное грязное пятно.

   — А если поскоблить лезвием? — предложил Серега, доставая обломок «Невы».

   Лезвие измохратило страницу и продрало дыру, зацепив предыдущую. Глаза Толика наполнились слезами.

   — Меня мамка убьет, — проныл он. — Она сказала — хоть одна тройка, и я об тебя ремень сотру!

   — Ну, она ж про тройку сказала это, — попытался пошутить Серега. — А тут двойка. Про нее-то речи не было.

   Толик уткнулся в сложенные на коленях руки и завыл.

   — Ну, ладно, чо ты, чо ты, — растерялся Серега. — Я же пошутил. Ну, Толяныч!

   — Так пусть тогда его съедят, — вдруг предложил Мишка.

   — Кого? — не поняли мы. — Толика?

   — Нет, дневник. Пусть придет Мальчик-Обжора и съест дневник. Как тогда кепку! Помните?

   И мы вспомнили.

   Странное дело — но все эти месяцы, скормив Мальчику-Обжоре кепку, мы больше и не помышляли звать его. Так, вспоминали иногда в разговоре, шутя, как общую забавную тайну, перемигиваясь, давая ему смешные прозвища, — но не более. Потом и эти воспоминания постепенно стерлись — как стирается летний рисунок мелом на асфальте под струями осенних дождей. Мальчик-Обжора ушел из нашей памяти вместе с летом — и вот Мишка снова сказал о нем.

   И мы вспомнили.

   — Да! — вскинулся Толик. — Да! Да! Конечно! Позови его, пожалуйста!

   И Мишка позвал.

   
Все было почти как тогда. «Почти» — потому что не пекло солнце, а моросил мелкий противный дождь и холодный, пронизывающий ветер дул в спины нам, подглядывающим между гаражами. А Мальчик-Обжора рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал.

   Дома Толику, конечно, влетело — но, как он сказал, меньше, чем могло бы быть. Просто за потерянный дневник. За растяпистость. За то, что «все дети как дети, а тут одно наказание». В общем, как обычно. О двойке же мама узнала гораздо позже, встретив учительницу, — и то в виде «надо же, а ваш Толя двойку исправил, молодец, всегда бы так», так что ругать было уже вроде бы особо и не за что. Так, чуть-чуть оттаскать за ухо — потому что врал.

   Больше о Мальчике-Обжоре мы не забывали.

   Часто скармливать ему дневники нам не удавалось — родители могли что-то заподозрить в такой нашей «растяпистости». Поэтому в ход шли тетради, листочки с заданиями, порванные мешки со сменкой… Мальчик-Обжора рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал. Рвал, пережевывал и глотал…
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Скормить собаку Мальчику-Обжоре предложил Серега.

   Эта мелкая, пронырливая шавка доставала всех уже третий год. Особенно она недолюбливала детей — и особенно если те были без взрослых. Пряталась рядом с подвалом — и выскакивала с заливистым лаем, норовя цапнуть за ногу. Рваные штаны, залитые йодом и зеленкой щиколотки, прокушенные кеды и сандалии — и постоянный рефрен «а нечего было ее дразнить». В этом году шавка ощенилась, и ей окончательно снесло крышу.

   — Крышу ей снесло, — так и сказал Серега, покусывая травинку. — Еле портфелем отбился.

   — У нее же щенки, — миролюбиво сообщил Толик, тем не менее почесывая ногу там, где белели мелкие точки укусов.

   — И что? — Серега сплюнул через зубы зеленую слюну. — Мих, давай позовем Обжору, а?

   — Ты что? — вскинулся я. — Она же… она же живая. Как можно?

   Я не мог точно сказать, какой именно смысл вкладывал в это «как можно». Как можно отдать на съедение живое существо? Или можно ли кормить Мальчика-Обжору живыми существами? Мне смутно казалось, что сейчас происходит что-то неправильное и мы вообще не должны обсуждать эту тему, — и вообще, мне надо прямо сейчас встать и уйти, потому что произойдет что-то нехорошее, страшное, и это страшное уже сейчас пялится своими белыми зенками из тьмы…

   Но я не встал и не ушел.

   А Мишка позвал Мальчика-Обжору — и тот съел шавку. Все так же — в Гаражах. Все так же — рвал, пережевывал и глотал. И мы — все так же — смотрели на это через щель, не переступая через запретную черту. Кто-то — кажется, Толик — случайно толкнул меня, и я оцарапался щекой о ржавую заусеницу металла, ссадина воспалилась и болела целый месяц, то нарывая густо-багровым, то бледнея и уходя куда-то в глубину, разливаясь там жаром.

   А щенки умерли через неделю. От голода.
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После этого все стало как-то легко. Словно та съеденная шавка связала нас с Мальчиком-Обжорой незримыми тонкими нитями. И мы больше не думали — а стоит ли его просить что-то съесть? Нет, мы просто шли и отдавали ему это.

   И да, звать его тоже больше не приходилось. Он был теперь с нами всегда. Маячил смутной тенью за плечом. Дышал неуловимо сладковато-горьким, как перестоявшие в вазе цветы. Серега говорил о пузырящейся слюне, Толик о пухлости, Мишка об уже отрастающем полубоксе, а я видел, как рыжина сменялась обычным каштаном.

   С Мальчиком-Обжорой все было очень просто. Он съедал не только вещи — он жрал наши плохие мысли. Наши обиды и переживания, нашу злость, нашу ярость. Мы звали его, сервировав стол для него печалью и болью, завистью и ревностью, — и он все съедал. Рвал, пережевывал и глотал, рвал, пережевывал и глотал. И на душе становилось легко, и мы шли домой, вприпрыжку, что-то напевая, — и, даже если на столе потом оказывалась манная каша и щавелевый суп, жизнь казалась не такой уж и плохой.

   Ведь все плохое всегда может съесть Мальчик-Обжора.
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Мы так и не ходили в Гаражи. Ни в третьем классе, ни в пятом, ни в девятом. Нам никто больше этого не запрещал — мы сами не хотели. Гаражи были столовой Мальчика-Обжоры — и туда нам не было хода. Мы так решили. Словно переступив ту невидимую запретную черту, мы накличем себе на головы беду — или лишимся Мальчика-Обжоры.

   А без него мы больше не могли.

   Да, последний год мы звали его уже не так часто. Может быть потому, что стали умнее и научились сами предупреждать возможные неприятности. Например, достаточно иметь два дневника — для хороших оценок и для плохих — и вот уже не надо просить Мальчика-Обжору жрать серую, с вкраплениями каких-то щепок, бумагу. Или после того, как покурил за домом, нужно зажевать хлеб, густо намазанный мятной зубной пастой, — да, будет тошнить, и живот покрутит весь вечер, но зато родители не унюхают табачную вонь. Порванные брюки можно попросить зашить девчонок-одноклассниц за плитку шоколада, а за бутылочку вишневого коктейля они соврут твоим родителям, что ты пришел домой поздно лишь потому, что вместе с ними помогал снимать с дерева котенка.

   Но мы всегда помнили о Мальчике-Обжоре. Он объединял нас, будучи нашей самой важной, самой заветной тайной. Был нашим тузом в рукаве, был нашим спасением в случае беды. Мы верили в это так искренне и так сильно, что можно даже сказать, что Мальчик-Обжора был нашей религией — если бы мы вообще в те годы задумывались о религии.

   В тот вечер Серега был зол. Он кривил рот, слюна пузырилась у него на губах, глаза мелко и часто моргали. Он сидел на лавочке и ковырял носком кроссовки песок. Мы наблюдали за тем, как растет кривая ямка, — и молчали в ожидании.

   — Ирка беременна, — наконец процедил он.

   — Как? — ахнул Толик.

   — Как-как, — сплюнул Серега. — Ты что, не зна… а, ты же у нас девственник. Ну, вот так, в общем!

   — Резинкой пользовались? — уточнил Мишка.

   — Какая резинка? Откуда у меня на нее деньги? Думали, что обойдется.

   — Обошлось? — саркастически спросил Мишка.

   — Ну, вот ты только не издевайся, а? — Серега снова сплюнул. — Это у тебя батя богатый, можешь из тумбочки стрелять на презики и на сигареты. А у меня откуда?

   — Ну, нет резинки — нет секса, — развел руками Мишка. — Как бы первое правило. Не маленький.

   — Слышь, ты! — прошипел Серега, вскакивая. — Богатый мальчик! Сам, небось, импотент — вот и рассуждать легко!

   — Что? — Мишка медленно встал, сжимая кулаки. — Что?

   Толик сжался в испуге, с надеждой поглядывая на меня. Я был на голову выше Мишки и чуть тяжелее жилистого Сереги — так что мне бы удалось их остановить, но…

   Что-то удерживало меня от того, чтобы тоже вскочить — и, упершись руками каждому из них в грудь, оттолкнуть приятелей в разные стороны. Мне казалось, что это «что-то» дышит в затылок травой и кислым молоком и что-то жарко шепчет — но я снова не мог разобрать, что же именно. Лишь «не морочься, не морочься, не морочься» — словно мелкая галька стучала у меня в голове. И я понимал это как «не заморачивайся, это их дело, пусть решают сами». Пусть решают сами — и я продолжал сидеть, вцепившись в лавочку до побелевших пальцев.

   — Ну, так пусть он ее съест, — вдруг тихо предложил Толик, кажется, сам испугавшись этого предложения.

   Мишка и Серега обернулись на него, продолжая сжимать кулаки.

   — Ч-что?

   — Мальчик-Обжора, — прошептал Толик. — Пусть он съест Ирку.

   — Да! — взвизгнул Серега. — Да! Да! Да!

   — Но… — Мишка растерялся. — Она же… она же слишком большая. И ее могут начать искать…

   — И что? И что, и что… — зашептал Серега, обнимая Мишку. — Никто же не нашел наши дневники? И ту шавку? И твою кепку, помнишь? Никто! Хотя их и искали! Никто, никто, никто!

   — Ну… — Мишка мялся в растерянности. — Димыч, ты что скажешь?

   Я пожал плечами. «Не морочься, не морочься, не морочься». Не заморачивайся. Это их проблемы.

   — Ну нет, — неуверенно сказал Мишка. — Нет. Серега, это твои проблемы, правда. Мальчик-Обжора не может затирать за нами все косяки. Попробуй поговорить с Иркой. Не вы первые, не вы последние. Если надо денег на аборт — я попробую у родаков на что-нибудь попросить. Ну, Толик с Димычем карманные подкинут. Не дрейфь, правда.

   Серега скривился — и сплюнул на землю через щербину в зубах.

   Ирка отказалась делать аборт. А еще пригрозила рассказать, что Серега ее на самом деле изнасиловал. Посидит пару-тройку лет в тюряге, где его будут чпокать во все дыры, — одумается, прибежит потом как миленький под крыло. Именно так она и заявила нам, презрительно фыркнув.

   Серега дрейфил.

   Он худел, бледнел, на скулах выступили желваки, плевки приобрели коричневый табачный оттенок. Какие сны снились Сереге — да и спал ли он вообще, — мы и не решались спрашивать. Ситуация была в высшей степени поганой. Живот Иры вот-вот — и станет виден. А уж что будет потом — никто не мог и представить.

   Зато Ирка — вполне могла.

   — Я скажу, что это вы вчетвером меня изнасиловали, — хихикнула как-то она, уплетая шоколадный батончик. И без того коротковатая для нее юбка школьной формы задралась — и мы видели треугольник белых трусиков. Серега, который раньше ярился при хотя бы взгляде мельком на коленки его девушки, — теперь уныло и обреченно молчал.

   — В смысле? — не понял Мишка.

   — Ну, я скажу, — терпеливо повторила она, — что это вы меня заманили в Гаражи и там по очереди изнасиловали. Ну, или не по очереди. Толстяк, — она ткнула пальцем в Толика, — и молчун. — Палец с обкусанным коротким ногтем уперся в меня. — Они держали. Ну а вы насиловали.

   — Э-э-э, — внезапно охрипшим голосом переспросил Мишка. — А почему я-то насиловал? Я что, самый…

   — Самый богатый, — кивнула Ирка, отшвыривая смятый фантик в сторону. — Ты же сесть не хочешь? С папаши, — она мотнула головой в сторону Сереги, — много не возьмешь. Ну а ты хоть чем-то поддержишь молодую мать, правда? В тюряжку-то не хочешь?

   — В колонию для несовершеннолетних, — пискнул Толик.

   — А, уже изучили вопрос? — хихикнула Ирка. — Ну, если вы считаете, что там курорт, пусть так и будет…

   — Нет-нет, — быстро ответил Мишка. — Погоди. Разберемся.

   Мишка пытался разобраться. Тырил деньги из родительского кошелька, тащил в ломбард мамкины украшения — тамошний приемщик, мрачный и неразговорчивый цыган, брал их у него за сущие копейки — но хотя бы брал, остальные напрочь отказывались работать со школьниками. Ирка благосклонно принимала деньги «на еду будущему младенцу» — и уже вечером распивала алкогольные коктейли на лавочке с подружками.

   — Ты уверен, что она беременна? — как-то спросил я Серегу, глядя, как веселится поддатая Ирка. — Ведь если она собралась рожать, то ей нельзя пить. Урод же будет.

   — Хоть бы вообще сдох, — процедил тот. — Вместе с мамашей.

   — Пусть он ее съест, — твердо сказал Мишка. Под глазами у него были синяки от недосыпа. Кажется, Ирка, отцепившись от Сереги, крепко взялась за него, почуяв более питательную почву.

   — Ну а что ты говорил, — поддразнил его Серега. — Мол, «не первые, не последние», «не может подтирать косяки»?

   — Это не косяки, — мрачно огрызнулся Мишка. — Это хитрая лживая тварь.

   Мы привели Ирку в песочницу — ту самую, где когда-то в первый раз появился Мальчик-Обжора и подсел к нам. Мы сказали, что ее ждет сюрприз — не поясняя какой. Ирка хихикала, зажмуривалась, прикрывала руками глаза — впрочем, все равно подглядывая через расставленные пальцы. Она думала, что ее ждет что-то необычное.

   Впрочем, так и произошло.

   Мальчик-Обжора появился в этот раз не из жаркого марева. И не из мелкой мороси дождя. И не из утреннего тумана, плотного, как марля. Он соткался из сизого дыма, что испускал Серегин окурок — выброшенный, но незатушенный.

   Мальчик-Обжора был тих и вкрадчив. Он загадочно и обольстительно улыбался. Он сулил что-то невероятное и невозможное, прекрасное и удивительное. Подарок. Сюрприз. Неудивительно, что Ирка покорно пошла за ним в Гаражи. Даже не допив свой любимый вишневый коктейль.

   Я не хотел смотреть, как Мальчик-Обжора будет есть Ирку. В этом не было ничего нового и интересного — как и десятки раз до этого, он будет просто рвать, пережевывать и глотать. Плохое и испорченное. Рвать, пережевывать и глотать.

   Я зажмурился, пока это все происходило. Но все равно слышал чавканье, чмоканье и хруст.

   А вечером, когда мама стала отбивать мясо на ужин, меня стошнило.

   Ирку искали очень долго. Прочесывали дворы, спускались в каждый подвал, перевернули вверх дном Гаражи. Расклеили сотни, если не тысячи объявлений — и даже на другом конце города нас нет-нет да и встречала ее отксерокопированная, полинявшая от дождей и солнца фотография.

   Разумеется, нас тоже опрашивали. Будь мы старше, к нам было бы, конечно, более пристальное внимание — но что могут рассказать девятиклассники? Да, гуляли вместе. Да, немного влюблены были. Да, выпивали иногда. Ну да, целовался. Да нет, ничего такого. Она говорила, что у нее какой-то парень по переписке есть. Кажется, в другом городе. Да нет, вроде сбегать не собиралась. Да сами в шоке, честно.

   Иркины подруги ничего не знали о беременности. Точнее, утверждали, что быть такого не могло — за день до пропажи Ирка стреляла у одной из них прокладки.

   От нас отцепились очень быстро — и перекинулись на родителей Ирки. Выяснили, что у ее матери есть любовник, а у отца — незаконнорожденная дочь, чуть старше Ирки. Любовник, недовольный излишним вниманием, быстро покинул город — а Иркина мать попыталась отравиться. Выпила уксус — и выбежала на балкон, оглашая двор истошными, душераздирающими воплями боли. Несколько мучительно долгих минут метаний и воя — а потом она выпала вниз с седьмого этажа.

   Обо всем этом нам рассказали бабки на лавочке — вернувшись из школы, мы увидели лишь тщательно перелопаченную клумбу под балконом да порванные веревки для сушки на третьем этаже. Они и спасли Иркину мать. Перелом позвоночника, разрывы чуть ли не всего внутреннего, что есть внутри, — но она выжила. Лежала пластом, в состоянии пошевелить лишь левым указательным пальцем, — и всегда держала нараспашку дверь квартиры: если дочь вдруг вернется без ключей.

   
Конечно, Ирку не нашли. Мальчик-Обжора хорошо знал свое дело. Он не оставил ни клочка одежды, ни капельки крови. Даже бутылка с вишневым коктейлем, которую Ирка забыла в песочнице, тоже куда-то исчезла, словно ее и не существовало.

   После Ирки мы долго не обращались к Мальчику-Обжоре. Мишка сказал, что тот налопался достаточно и пока не может смотреть на еду. Мы не спорили. Серега ответил, что по сравнению с Иркой вряд ли в его жизни что-то еще будет настолько плохое и испорченное. Толик просто нервно затряс головой. А я… я лишь пожал плечами.

   Серега ошибался. Нам снова пришлось позвать Мальчика-Обжору.
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Это было спустя полгода после того, как пропала Ирка.

   — А я знаю, что вы сделали, — хитро усмехнулся пацан. Ему было лет десять. Порванные на кармане шорты, замызганная футболка, чумазое лицо. Из тех, кто, как крыса, везде высматривает, вынюхивает, подглядывает. Он стоял рядом с песочницей, в которой сидели мы, согнавшие пузатую малышню, — и покачивался туда-сюда, перекатываясь с пятки на носок.

   Мы переглянулись.

   — Что именно? — делано лениво спросил Мишка.

   — Ну та девочка, которую все искали. Я видел, как она с вами была. — Пацан осклабился.

   — Ну да, — кивнул Мишка. С его лица схлынул румянец и на висках проступили вены. — Мы с ней гуляли. Мы так-то вообще одноклассники были.

   — Мы с ней и сейчас одноклассники. — Я пихнул Мишку локтем. — Она еще вернется — и снова пойдет в наш класс.

   — Она не вернется, — покачал головой пацан. — Я же все видел.

   Мы помолчали.

   — И кому ты еще об этом рассказал? — тихо спросил Серега.

   — Никому, — пожал плечами пацан. — Я что, дурак? У вас сигарет на всех тогда не хватит.

   — Тебе нужны сигареты?

   — Ага, — кивнул тот. — Будете мне пять пачек каждый день давать — я никому и не скажу.

   — У нас сейчас нет, — развел руками Мишка. — Честно.

   — Тогда гоните, что есть. — Пацан вздохнул. — Завтра приду за долгом.

   Мы похлопали по карманам, ссыпали ему в протянутую горсть десяток помятых сигарет — он презрительно цыкнул зубом, взглянув на наше нехитрое богатство, и лениво, вразвалочку, ушел.

   — Девять с половиной пачек, — небрежно кинул на прощание.

   — Мы не ведем переговоры с шантажистами, — пробормотал Толик, глядя пацану в спину.

   — Что?

   — Вы что, не поняли? — так же тихо ответил он. — Это все так же, как и с Иркой. Он будет просить, просить, просить, брать, требовать, настаивать — а потом возьмет и сдаст нас. Ненасытная утроба!

   И мы поняли, как надо поступить.

   Запихнуть ненасытную утробу в другую ненасытную утробу.

   Пацана даже заманивать не пришлось. Он пришел, как и обещал, на следующий день, заранее заготовив сумку из грубой болоньи — такие, ядовито-зеленые, самосшитые, продавали бабки на рынке.

   — Ну, — цыкнул зубом, распахнув сумку. — Давайте.

   — Конечно, — расплылся в улыбке Мишка. — Сейчас. Кушать подано.

   — Что? — не понял пацан.

   Когда он увидел Мальчика-Обжору, его глаза расширились. Он заорал, завизжал — но тут же его рот был заткнут, а минуту спустя разорван, как разрывают раковину. И, словно розовый жирный моллюск, в этом кровавом месиве трепетал и пульсировал язык.

   В этот раз Мальчик-Обжора ел очень неаккуратно. Он рвал и чавкал, пережевывал и плевался, глотал и рыгал. Кровавая слюна долетала даже до нас — когда все закончилось, мы посмотрели друг на друга и увидели словно в зеркале: безумные белые глаза на темном от крови лице.
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После школы я уехал поступать в институт, женился, родилась дочь. Обычная жизнь обычного человека — не лучше и не хуже других. В город детства меня не тянуло — хватало разговоров с родителями по телефону, да и вскоре удалось переманить их к себе, в центр.

   Продавать старую квартиру выпало мне — мол, я и опытнее уже в таких делах, да и тяжело старикам мотаться по риелторам да бюрократические вопросы решать.

   И я возвращаюсь туда, где не бывал уже пятнадцать лет.

   На антресолях в коридоре, в чемоданчике с замасленными отвертками и сверлами, я нахожу старые, проржавевшие ключи. Один из них — от ригельного замка. Точь-в-точь такого, какие врезают в ворота гаражей.

   — Да, — отвечает отец по телефону. — Еще тестя гараж.

   — А почему я не знал?

   — Так и мы особо не вспоминали. Машины же не было. Какой-то хлам туда лет тридцать назад свалили — да и забыли. Сходи глянь, вдруг приглянется что.

   И я иду.

   Я долго стою перед этой запретной чертой, невидимой линией, которая отделяет меня от Гаражей.

   А потом делаю шаг.

   Я бы не удивился, если бы в то же самое мгновение, как я занес ногу и переступил черту, — меня бы отшвырнуло силовое поле или я бы наткнулся на невидимую стену. Или случилось что-то другое — что-то, что не пустило бы меня в Гаражи.

   Но я сделал шаг — и ничего не произошло.

   Я иду вдоль старых, покосившихся гаражей, с проржавевшими дверями, обклеенными объявлениями о продаже, исписанными «Сизый — лох», «Н + Е = Л», рожами котиков и тегами граффитистов. Здесь пахнет жженой резиной, гнилой картошкой, перебродившим самогоном, бензином, машинным маслом, раскаленным железом. Один гараж открыт — и в его чреве копается какой-то мужик.

   — Где тут восемьдесят пятый? — кричу я.

   Мужик, не поднимая головы, машет рукой.

   Странное дело, но мне кажется, что я на самом деле знаю, куда идти. Что я когда-то — и много-много раз — уже ходил этим самым путем, поворачивал именно в эти самые закоулки. Мне кажется, что я уже не раз перешагивал через канаву у гаража с синей крышей, а вот тут должна торчать под углом арматурина, на которую так легко напороться, — и да, вот он, спиленный ржавый пенек.

   И еще более странное дело — в своей памяти я словно вижу это… неполно. Словно через какую-то щель. Будто подглядываю. Или прикрываю глаза руками.

   Вот и восемьдесят пятый. Я сжимаю ключ в руке — до боли от впившихся в ладонь бороздок. Мне кажется, что я слишком рано остановился. Что мне надо пройти еще.

   И я иду туда, куда ведет меня моя память.

   Еще три поворота — и в нос мне шибает запах болота. Его так и не осушили за эти пятнадцать лет. Неудивительно — окраина города, непрестижная, никому не нужная земля. Год за годом стоки с Гаражей отравляли эту почву, разъедали ее, вымывали подземные воды — и смешивались, порождая что-то странное, вонючее, стоячее и неживое.

   То, где было место только мертвым.

   Я иду по полузатопленным бетонным блокам, поскальзываясь, но удерживая равновесие, хватаясь за острые и жесткие стебли рогоза, кусая губы и шмыгая носом — совершенно по-детски, словно по какой-то старой, но забытой привычке.

   Я иду туда, в самую середину болота, в самое сердце Гаражей.

   Там, под небольшим холмиком, поросшим сизым мхом как лишаем, есть бетонная плита. Я знаю это. И знаю, как нужно извернуться, чтобы проскользнуть под плитой и кирпичной кладкой старого заброшенного подвала.

   В подвале почти не пахнет. Не пахнет ничем другим, кроме болотной вони, которая пропитывает все кругом — пропитывает так, что уничтожает любые иные запахи.

   Здесь много сигаретных пачек. Окурков. Фантиков от конфет. Оберток шоколадок. Вырванных тетрадных листков. Пивных бутылок — среди которых завалялась одна от вишневого коктейля.

   Я щелкаю зажигалкой. Робкое размытое пятнышко света выхватывает грязную зеленую тряпку — ту, что пятнадцать лет назад была ядовито-зеленой болоньей.

   Я не смотрю туда, в дальний угол подвала. Я знаю, что там лежит.

   
И я падаю на колени и бормочу:

   — Нет-нет-нет, не может быть.

   И в ушах звучит голос прабабки — теперь-то я понимаю все слова! — звучит мягко и вкрадчиво, как колыбельная:

   — Демоны унутрях-то сидят, демоны. Не соглашайся с ними, не выпускай их. Заморочат, закружат, заведут в пустыню лютую… Не морочься, не поддавайся, не… не… не… Не становись демоном, Димитрий, не становись!

   И я прошу, прошу, прошу:

   — Съешь меня, Мальчик-Обжора, съешь!

   Потому что это я — плохое, потому что это мы были — испорченными. Потому что это мы — из подлого страха, из лютой ненависти, из дикой злобы — сотворили Мальчика-Обжору. Вылепили его из себя, поделили между собой — и скукожились ничего не помнящими и не знающими — не желающими помнить и знать! — эмбриончиками. Творили всё — его руками. Жрали всех — его зубами. И прятали нашу постыдную тайну — в его утробу.

   Я касаюсь пальцами шрама на щеке — и вспоминаю, как меня полоснула отчаявшаяся, почуявшая свою смерть собачка.

   И мне кажется, что кожу на моем лице снова стягивает запекшаяся кровь, которую мы выбивали — как выбивают пыль из старого ковра! — из этого все никак не желающего умирать пацана.

   Мы Мальчик-Обжора съели всё. И не подавились.

   Мы Мальчик-Обжора съели даже нашу память.

   И вот сейчас она выходит из меня едкой отрыжкой, рвотой раскаяния, желчью осознания.

   И я кричу, корчась на полу, усеянном битым кирпичом, улитым чужими слезами и кровью, удобренном болью и отчаянием:

   — Съешь меня, Мальчик-Обжора, съешь!

   
И я слышу:

   — Хорошо.

   Произнесенное тремя голосами.

   Я не оглядываюсь — знаю и так, кто стоит там, за моей спиной. Кто сплевывает через щербинку в зубах, кто воняет прогорклым жирным потом и кто смахивает с глаз отросшую челку неопрятного полубокса.

   — Съешь меня, — молю я шепотом.

   Надеясь только на одно — что Мальчик-Обжора, помня нашу давнюю дружбу, сделает это небольно.

   И что-то рвет меня на части, и пережевывает — и глотает.
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    Олег Савощик

    Грация
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66 килограммов

   Булочки с сосисками чуть теплые, а вот чай в стакане — кипяток. Попробуй донеси до единственного свободного места в столовой, когда все вокруг шумят и толкаются.

   Сара опустилась на скамейку и приложила обожженные пальцы к губам, потянулась за булочкой. Тесто мягкое, тягучее, торчащие кончики сосисок слегка подрумянились и подсохли, но внутри остались сочными и нежными. Сара откусила дважды и аккуратно запила чаем.

   — Сало у Сары с ушей свисало! — Гриша словно из-под стола выскочил, смахнул челку с прыщавого лба. — Все жрешь? Это какая уже по счету? После тебя буфет пустой.

   Сара молча жевала. Такая ароматная еще несколько секунд назад сосиска в тесте обернулась безвкусным пластилином во рту…

   — Ладно, кушай. — Гриша поправил лямку портфеля и поставил перед одноклассницей свой поднос. На тарелке остывала нетронутая перловка. — И мое доешь. Эй, народ! Тут Сало голодное!

   Шутку оценили одноклассники и ребята постарше: все, кто обедает после третьего урока. Подходили и грохали о стол пластиковыми подносами. Размазанные по тарелке остатки каши, недоеденные котлеты, яблочные огрызки, пустые стаканы с бесцветными сухофруктами на дне, обертка из-под шоколада…

   Сара смотрела, как растет гора объедков, и пыталась проглотить пережеванную в тысячный раз сосисочно-мучную массу, но та застыла за щеками, не лезла в горло.

   — Хавай, Сало.

   — Приятного аппетита, Сало.

   — Жуй скорее, на матешу не успеешь.

   — Доешь за мной, Сало?

   — Может, тебе еще принести?

   — Уверен, ей этого будет мало.

   Сара заметила, что все еще сжимает в руке стакан с чаем. Сквозь слезы посмотрела на пальцы в красных волдырях.

   92 килограмма

   Под потолком скрипит пружина.

   Сара запрокидывает голову, когда Рубенс целует ее живот, кружит у пупка. Теплые губы оставляют капельки слюны на бледной коже, спускаются к бедрам, и девушка сильнее сжимает пластиковый шарик во рту, сопит через узкую дырочку.

   — Как же я тебя люблю.

   В подвале прохладно, и горячее дыхание вызывает дрожь по телу.

   — Как же… люблю… люблю тебя.

   72 килограмма

   Пока Сара ждала, засмотрелась на официанта. Тот пронес к соседнему столику широкую доску с запеченными ребрами, пряный аромат коснулся носа, и рот мгновенно наполнился слюной. Похоже, не меньше килограмма сочного мяса на кости. Но подтянувший блюдо парень в оранжевой шапке не был похож на того, кто осилит столько в одиночку.

   — Привет! — Кирилл сел напротив.

   И Сара увидела, как в его глазах гаснет улыбка.

   Этап первый — фото. Легче простого: удачный ракурс чуть сверху, чтобы скрыть шею, а вырез блузки занимал полкадра, благо есть чем хвастать, и втянуть щеки до состояния «скулы Джоли». Для анкеты на сайте знакомств хватает.

   Этап второй — разочарование. Пока их взгляд на вырезе, они все еще улыбаются, но стоит им подняться выше, к подбородку, или скользнуть по округлым

   плечам к пухлым ладошкам… Сара как-то вычитала в модном блоге, что, любуясь руками девушек, мужчины представляют эти руки на своем члене. Неспроста поэты и художники веками возносили хвалу изящным дамским пальчикам. Пальцы Сары легче было представить за лепкой пельменей.

   Мужчины еще подростками учатся отгадывать и фантазировать, что скрывается под одеждой у одноклассниц или молоденьких учительниц. Кириллу даже не пришлось смотреть ниже, на спрятанные под мешковатым платьем бока и сало на ляжках — хватило увиденного над столом. Такому остроумному, заботливому Кириллу, тому самому, что засыпал Сару пиксельными сердечками перед сном и будил ласковыми пожеланиями хорошего дня по телефону.

   Который мог «погибнуть, если ему откажут во встрече».

   Сконфузился, но не погиб. Сидел и листал меню, не вчитываясь, то и дело расстегивал и застегивал обратно пиджак. Даже не пытался выдавить из себя больше двух слов зараз. После третьего «угу» Сара допила воду из стакана и посмотрела в зал.

   Не стоило встречаться здесь, где за некоторые блюда в меню пришлось бы отдать всю зарплату до копейки, но Кирилл настоял на ресторане. А еще все вокруг ели. Уткнувшись в тарелки, хлебали ложками, накалывали вилками и резали ножами. Здесь было невозможно не есть. Запахи стояли такие, будто двери на кухню нарочно всегда оставались открытыми: Саре представлялся жаренный на масле чеснок, овощи на гриле и капающий жиром стейк.

   Даже на стенах красовалась нарисованная еда: в тарелках, казанах, горшочках, она казалась еще теплой в мягком свете настенных абажуров, почти настоящей. Только руку протяни.

   Сара отодвинула меню. Она передумала заказывать салат. Какой на хрен салат в храме чревоугодия? По дороге домой есть прекрасная шаурмичная…

   — Знаешь, я вспомнил… — Кирилл опередил ее, встал первым. — Там у меня по работе завал. Отчет надо писать. Босс убьет. Извини, ладно? Позвоню тебе.

   Сара выдавила улыбку. Пусть думает, что поверила.

   Парень в шапке не спеша обгладывал ребра. Смаковал каждую каплю, слизывая с пальцев жирный сок.

   — Вы уже определились? — Подошел официант. Тень сочувствия мелькнула в его глазах.

   — Вина, — заказала Сара, но вовремя опомнилась, вспомнив здешние цены на бутылки. — Нет, подождите. Ничего не надо, спасибо. Извините.

   Встала. Спину прямо, голову выше: уходить из ресторанов надо красиво, даже если и на голодный желудок.

   — Ребра сегодня отменные, — остановил Сару голос из-за соседнего столика.

   — Не сомневаюсь, — отозвалась она. К горлу подступила голодная тошнота.

   — Вот беда, одному это не осилить. — Незнакомец жестом пригласил присесть.

   Сара замерла, присмотрелась. Синий свитер, легкая щетина, средняя комплекция: сразу и не заподозришь в обжорстве, как, впрочем, и в любви к спорту. И почему-то никто не обращает внимания на такую неуместную в приличном заведении вязаную шапку.

   «Доешь, Сало».

   — Спасибо, откажусь. — Сара слабо улыбнулась.

   — Уходить из такого места голодным — кощунство. Голодные глаза никого не красят.

   Сара колебалась, поглядывая то на любителя ребер, то на выход. К черту! Раз вечер не задался, то почему бы, в самом деле, не поесть?

   Она осторожно опустилась на свободный стул, пошарила взглядом по скатерти в поисках приборов.

   — Руками вкуснее, — усмехнулся парень. Оторвал блестящими пальцами очередное ребро, макнул концом в густую горчицу. — Вот так.

   — Хорошо. — Сара потянулась к еще теплому мясу. — Но платим поровну!

   — О, деньги не понадобятся. Владелец — мой хороший друг. И я расписывал эти стены.

   — Правда? — Мясо на зубах мешало говорить внятно. — Вош-шхитительно!

   — Я бы подал вам руку, но сами понимаете. — Художник покрутил ладонью с налипшими специями. — Роман. Но друзья зовут меня Рубенс.

   92 килограмма

   Бечевка плотно оплетает голые ляжки. Рубенс затягивает туже, и нога становится похожа на сервелат. Кровь встает в передавленных сосудах, под кожей начинает покалывать. Сара сопит, стараясь привлечь к себе внимание. В пластиковый шарик набралось слюны, на отверстии надуваются и сразу лопаются смешные пузырьки.

   Рубенс обходит связанную девушку и придирчиво осматривает: где бы еще подвязать, затянуть, чтобы торчало, топорщилось. Свисало.

   Сара мычит громче, пытается двигать конечностями, но лишь раскачивает стропы. Пружина под потолком скрипит все натужнее.

   Рубенс любуется результатом, не обращая ни малейшего внимания на выражение лица Сары. Забавно шоркает спущенными до пола штанами. И его член оттопыривает длинный свитер тоже забавно.

   Саре не до смеха, ей хочется сильнее вцепиться зубами в скользкий шарик, раскусить чертову пластмассу, разжевать и выплюнуть вместе с ругательствами, чтобы в красках расписать, насколько ей несмешно.

   Вот только увлеченный членом Рубенс вряд ли заметит. Вряд ли останется голодным.

   70 килограммов

   — Я хочу тебя нарисовать. — Рома щекотал ее шею небритым подбородком.

   — М-м-м, тебе понадобится большой холст, — хихикнула Сара. — И цистерна краски!

   — Не говори так. Я хочу передать тебя как есть. Обнаженной.

   Она замерла, прислушиваясь к дыханию в темноте.

   — Ты серьезно? — спросила тихо.

   — Что скажешь?

   Сара почувствовала, как плечи покрылись мурашками: возбуждение испарялось с кожи, подобно воде, оставляя после себя легкую дрожь.

   — Нет… — Она поймала себя на смущенных нотах. — Не хочу.

   — Почему? — Рома вскочил, не дожидаясь ответа. — Я тебе кое-что покажу.

   — Не включай…

   Люстра вспышкой ударила по зрачкам, и Сара села, подтянув сползающую лямку лифчика, закрылась покрасневшими руками. Блузка осталась валяться в коридоре.

   Они ввалились сюда, целуясь как подростки, и, не дотянувшись до выключателя, рухнули на диван.

   Пока глаза привыкали к свету, Сара ожидала увидеть творческий бардак из фильмов про художников: разбросанные кисти, недописанные полотна, пятна краски на полу и стенах. Но светлая студия удивляла простотой и порядком, в первую секунду даже кольнула кривым шилом мерзкая мыслишка: а не прибирается ли тут женщина?

   Кольнула и тотчас ушла. Из мебели здесь был лишь огромный, на полкомнаты, диван и высокий табурет: так могут жить только одинокие мужчины.

   — Смотри. — Рома снял со стены одну из картин, поднес поближе. — Называется «Три грации». Не оригинал, конечно, но мне удалось достать хорошую копию.

   Сара наклонила голову. Кисть мастера на полотне придала наливным женским формам непривычную легкость, и эта странность, неуместная деталь, заставляла всматриваться в каждую черточку на рыхлых ягодицах натурщиц, вызывая смесь робости и восхищения.

   — Рембрандт, Тициан, все они воспевали ту чувственную телесность, что делала женщин того времени равными богиням! И только Рубенс мог разглядеть нечто еще. Истинную грацию, присущую первородной красоте.

   — Вот откуда твое прозвище. — Сара слабо улыбнулась.

   Она подумала, что, если целлюлит барышень настолько заметен на уменьшенной репродукции, то как же он бросается в глаза на оригинале?

   — Мы потеряли содержание в погоне за формой, — грустно добавил Рома. — Видим проблемы в бедрах, но не замечаем их в головах.

   Сара считала, что месяца достаточно. Месяца встреч, прогулок под первым снегом и пары теплых перчаток на двоих. Ей даже удалось отвоевать кусочек самолюбия и сбросить пару килограммов…

   Она знала, что художник верит в свои слова, что затеял этот разговор не обидной шутки ради. И месяца должно быть достаточно, чтобы поверить самой… но едва она задумывалась над этим, как перед глазами с легким щелчком пробегала ненавистная стрелка весов.

   — Я вижу эту грацию в тебе…

   — Рома, я толстая! — Сара не выдержала, мотнула головой. — С детства я ложилась на краю кровати и ждала, когда же наконец придет Серый Волк и откусит на хрен эти бока. И не надо говорить мне про принятие, ты ничего, слышишь, ничего не знаешь о том, каково это! Может, в пятнадцатом, или каком там веке это, — Сара ткнула в картину, — это считалось признаком благородства, достатка и плодовитости. Но сейчас это признак болезни.

   Со стен на нее взирали богини Ренессанса, и Саре стало неуютно из-за своих слов. Она съежилась, мелко подрагивая, и плотнее обхватила руками живот.

   Рома прислонил картину к дивану и опустился на корточки. Коснулся веснушчатого предплечья.

   — Позволь написать тебя такой, какая ты в моих глазах. Тебе не надо ничего принимать, ни во что верить. Мои краски честнее всяких слов.

   Сара подняла голову, вытерла ладонью влажные щеки.

   — Ладно, Рубенс. Забери меня в Ренессанс.

   92 килограмма

   Когда Рубенс достает из ее рта обслюнявленный кляп, Саре хочется цепануть за бледные пальцы, почувствовать, как хрустят фаланги на зубах. Она сдерживает крик и борется с желанием плюнуть в нависшую щетину.

   — Я опять увлекся, да? — Он по-прежнему избегает смотреть в глаза и больше не выглядит таким уверенным. Уверенность ушла из него вместе с эрекцией. — Прости меня, ладно? Любимая моя…

   Сара тяжело дышит. Наблюдает, как Рубенс снимает шпагат с ее опухших, раскрасневшихся ног. Она ждет, когда снова сможет стать на твердый пол, растереть зудящую кожу.

   — Я думал, тебе понравится, — бормочет Рубенс.

   Он действительно слишком часто «увлекается»… Долгое время Саре удавалось списывать его фантазии в постели на темперамент творческой натуры. Все эти взбитые сливки на сосках и суши на животе… Она училась получать оргазм липкой и пропахшей рыбой, пока солоноватые запахи моря не сменились запахом лакированной кожи и металла на запястьях.

   Но даже тогда Рубенс не «увлекался».

   А в начале лета отвез ее в тихий дачный домик, где годами творил в одиночестве и который куда больше, чем городская квартира, напоминал рабочую студию, заваленную недописанными полотнами. Рубенс отпер неприметную дверь, окрашенную в тот же цвет, что и стены прихожей, повел за собой по узкой лестнице вниз. И подарил Саре подвал.

   Да, именно так и выразился:

   — Я дарю его тебе! Теперь это твое место. Место, где ты можешь быть собой.

   Просторный, с праздничными гирляндами на стенах, огромной кроватью, плазмой и забитым «Коммунаркой» и «Рошеном» холодильничком.

   В тот день Сара впервые задумалась о том, что Рубенс «увлекается», пока рассматривала прилагающиеся к подарку секс-качели. Поначалу ей было даже смешно представить себя среди этих строп и ремней — уж больно ненадежно выглядела свисающая с потолка конструкция.

   Но следующие месяцы они здорово повеселились с этой игрушкой, и все опасения Сары залегли на глубину, утрамбовались едой и хорошим сексом. Больше не нужно было тратить силы, чтобы ворочать собственную тушу на кровати, стропы позволяли почувствовать невиданную легкость, открывали путь к новым позициям и ощущениям.

   … Сара висит и ждет. Тело все еще болит от веревок. Ей не нравится медлительность Ромы, не нравятся мысли, что норовят залезть в голову. Но пока под ногами нет опоры, пока нельзя подняться из подвала и проветрить голову, затравленные в самое нутро догадки будут подкатывать жгучей тошнотой, сбивать дыхание.

   И после сегодняшнего их больше не выйдет игнорировать.

   — Ты же знаешь, как я тебя люблю. — Рубенс наконец подходит и заглядывает в глаза. — Как ты мне дорога.

   И веревки будут затягиваться все туже, пока однажды не порежут плоть. Ведь даже качели он купил в БДСМ-версии, с надежной фиксацией щиколоток и запястий.

   — Когда я тебя вижу… твою красоту, — Рубенс гладит Сару по голове, — я теряю рассудок. Без твоей красоты этот мир для меня ничто.

   Все это время им двигало нечто большее, чем скука или потребность в экспериментах. Только Сара. Словно каждый набранный ею килограмм подсыпал углей ему в штаны.

   — Ты совершенна. Я не могу себе позволить потерять тебя.

   Она все еще висит. Ремни все так же держат по рукам и ногам, фиксируя в нелепой позе, словно в гинекологическом кресле.

   — Развяжи. Меня. — Сара старается говорить как можно четче, но голос получается тише и мягче, чем ей хотелось бы.

   Рубенс улыбается и продолжает водить пальцами по ее волосам.

   — Рубенс… Рома, это уже совсем неприкольно! — Сара запрокидывает голову, чтобы лучше его видеть. — Давай развязывай, слышишь?

   Кровь приливает ко лбу, бьет по вискам. На миг кажется, что пол и потолок меняются местами, не разобрать, где что. Скрип пружины больно врезается в барабанные перепонки.

   — Мне страшно. — Сара жмурится, стискивая зубы. — Развяжи меня… Развяжи, развяжи, развяжи!

   80 килограммов

   — Ты почти ничего не съела.

   — Наелась, — соврала Сара и с сожалением посмотрела на отодвинутую тарелку. В желудке колыхнулась непривычная пустота.

   Горели свечи, но едко-приторную «лаванду» заглушал теплый запах ужина.

   — Невкусно? — Рома шкрябал вилкой, собирая густой соус. — Я старался.

   Паста в сливках с грибами и ветчиной, рядом целая миска тертого пармезана… Как такое может быть невкусно?

   — Знаю, милый, мне все очень понравилось, — осторожно начала Сара, потирая вспотевшие ладони. Тихонечко придвинулась к угрюмому художнику. — Но я не думаю, что мне стоит есть с тобой… так много. На кухне ты волшебник. Но по тебе вообще не видно! А я и так набрала за последние месяцы…

   Рома встал так резко, что чуть не опрокинул свою тарелку. Обошел стол, замаячил по комнате.

   — У меня не получается достучаться до тебя, Сара. У кого тогда получится? На кого ты хочешь равняться? — Художник не повышал голос, но от его интонаций, скрипучих и холодных, как промерзшие дверные петли, Сара ежилась, ей сразу хотелось спрятаться под пледом с головой и не показывать носа. — На этих инста-телок, что вливают в себя тонны дерьма, выдавая это за здоровый образ жизни? Чьих мозгов хватает только на подсчет калорий. Чей потолок — это бегать на дорожке и фоткаться в зеркалах, а потом внушать всем и каждому, что вот оно, совершенство, что только так и не иначе — норма. И слушают же их, несут им деньги. Сидят миллионы недотраханных, обиженных, озлобленных и слушают, смотрят, как на них выливают помои проданных и давно загаженных идеалов…

   — Мне неприятно…

   — Моей любви тебе мало. Моего восхищения. Чье еще нужно? Кто еще должен поставить штамп «одобрено», чтобы ты почувствовала свою полноценность? Цифры на одежде не решают за тебя…

   — Ты тоже. — Сара встала, в районе ляжек скрипнули новые джинсы. — Ты тоже не решаешь за меня. Мое тело…

   Он остановил ее в прихожей, обхватил за плечи, прижался губами к затылку.

   — Ну прости, — сказал тихо. По позвоночнику пробежал короткий разряд. — Ты права, конечно, ты права. Тебе решать. Для меня ты будешь прекрасна всегда. Слышишь?

   — Правда? — Сара повернулась.

   — Ты же знаешь, не люблю, когда пропадают продукты. Даже я не настолько больной ублюдок, чтобы разогревать макароны в микроволновке, — отшутился Рома. Лицо его расслабилось. — Давай так: мы съедим еще по капельке, пока не остыло. За маму, за папу. За нас. А потом хорошенько сгоним набранные калории на диване, если для тебя это так важно. Что скажешь?

   Сара притянула его к себе, взлохматила волосы. Желудок отозвался на предложение легким урчанием.

   — Ну, если только по капельке.

   92 килограмма

   С наступлением первых холодов дачный кооператив опустел, а значит, никто из соседей не услышит ее крики из подвала. Но Сара все равно кричала, пока не сорвала голос. В горло будто напихали колючей ваты.

   Рубенс несколько раз пытался ее накормить, размазывал жир с куриных ножек по губам, но девушка лишь мотала головой, отплевывалась и материлась. Умоляла и звала на помощь. Разозленный художник взбежал по лестнице и хлопнул дверью.

   Щеки горели от бегущих слез, которые некому было вытереть. В углу трещал электронагреватель, но лодыжки все равно подмерзли.

   Сара безуспешно попробовала дотянуться зубами до связанных кистей, затем ухватиться за петли на предплечьях, но едва достала до краешка кожаных ремней. В шее что-то больно щелкнуло.

   На Сару со стен смотрела она сама, выпятив наготу, забыв о стыде, демонстрируя то, что прятала годами под мешковатой одеждой и улыбкой скромницы. Рубенс тащил сюда самые откровенные свои работы.

   «Кушай, Сало, — говорили картины. — Ты ведь голодная. Позови его и попроси еды».

   Сара трепыхалась как жирная муха в паучьих сетях. Подвал закружился: Рубенс специально вешал качели на единственный крюк, чтобы они могли качаться не только взад-вперед, но и по кругу. Сара не могла понять, какие из цветных бликов принадлежали гирляндам, а какие появились из-за подступающей тошноты.

   — Не-е-ет, — хрипела она.

   Он не может держать человека как подвешенный окорок в подвале. В понедельник ее хватятся на работе, потом ей не дозвонится мама, не сможет завалить вопросами и обвинить в редких встречах, как делает это каждую неделю. Тогда ее начнут искать, обязательно начнут, и когда найдут…

   Шаги на лестнице. Рубенс спускается с легкой улыбкой на лице и подносом в руках.

   — Останови, пожалуйста, — шепчет Сара.

   — Конечно, сейчас. — Он ставит поднос на пол и хватается за стропы, останавливая кружение. Качели не запутываются, пружина вращается вместе с ними. — Извини, это я недосмотрел.

   Рубенс возвращается к подносу. Снимает крышку с высокого стакана от блендера, крошит между пальцами какую-то таблетку в серую жижу.

   — Что это?

   — Курица, бульон, немного майонеза…

   — Таблетка.

   — Ты должна есть, Сара. — Рубенс серьезно смотрит на нее. — Ты мое произведение искусства. Моя Magnum opus, если хочешь. И я не позволю тебе это отнять. А это небольшая добавка для аппетита.

   — Что это? Усилитель вкуса? Гормональные? Давно ты мне их подсыпаешь?

   Рома вздыхает. Показывает тонкий шланг с воронкой на конце.

   — Послушай меня. Пожалуйста. Сейчас я вставлю эту трубку как можно глубже тебе…

   — Ты знаешь, что болен? Тебе к врачу нужно! — В Саре тошнота борется с приступом смеха. — Мы сможем, если вместе, Рома. Мы пройдем через это…

   Рубенс качает головой. Подходит и целует в мягкий живот.

   — Это не лечится, моя сладкая булочка. Ведь болен я тобой.

   84 килограмма

   — Ты маньяк. — Сара посмотрела на коробку с пиццей у Ромы в руках и села на диван. Подтянула одеяло под самый подбородок.

   — Если, чтобы накормить любимую женщину, надо стать маньяком, я готов, — рассмеялся художник, и девушка тоже невольно улыбнулась. — Не одними же сладостями прогонять тоску.

   Он пнул пустую банку из-под шоколадной пасты на полу. Сара приложила к опухшим глазам краешек ночнушки, вытерла вновь набежавшие слезы.

   — Я к нему привязалась.

   — Знаю, милая. — Рома погладил по спине, второй рукой все еще удерживая коробку на весу. — Я тоже. Но в таком возрасте у них это часто бывает.

   Ретриверов раздавала коллега из бухгалтерии, уже привитых и по хорошей цене. Пушистый и желтенький, совсем как цыпленок, щенок в первый же вечер умудрился попасть лапами в тарелку с картошкой фри и вымазать мордаху в соусе, чем и заслужил свою кличку.

   — Мы будем с тобой гулять, Кетчуп, — ворковала Сара, прижимая шершавый собачий нос к своему. — Будем с тобой гулять, да? Будем гулять? Мы с тобой и бегать начнем!

   С горящими глазами она обошла все зоомагазины на районе, часами выбирала ошейник, миску, корм. Зачитывалась перед сном статьями о воспитании собак, почесывая за ухом нового друга.

   У Сары больше не хватало времени на долгие завтраки с Ромой. Перед работой она брала яблоко, бутылку воды, и они с Кетчупом шли гулять по залитым весенним воздухом улицам.

   Она даже купила себе кроссовки для бега, такие удобные, с пружинистой подошвой, и уже присмотрела маршрут в парке.

   Но однажды утром обычно жизнерадостный и активный Кетчуп, удержать которого можно было, лишь приклеив лапами к тротуару, вдруг стал сонным и норовил прилечь в каждую встреченную лужу.

   На дрожащих руках заплаканная Сара притащила его домой. К ветеринару они не успели.

   — В таком возрасте у них это часто бывает, — повторил Рома, наверное, в тысячный раз. — Инфекция, или что-то в таком духе. Организм еще слабый…

   — Пахнет вкусно, — оборвала Сара резковато и заглянула в коробку. Художник, казалось, сам не замечал, как его поддержка порой превращалась в топтание по мозолям.

   Пицца была еще теплой. Тонкие кружочки пепперони блестели жирком, из-под плотной сырной шапки выглядывали красные и зеленые ломтики болгарского перца.

   — Твоя любимая. — Рома оторвал кусок, растянулись упругие ниточки моцареллы. — Кушай, набирайся сил. Я знаю, как поднять тебе настроение. К выходным обещали потепление, поедем ко мне на дачу.

   — А что там? — спросила Сара, принимая треугольничек пиццы.

   — Покажу тебе мою летнюю мастерскую. И еще — сюрприз. — Рома улыбнулся, наблюдая за жующей девушкой. — Я готовлю тебе подарок.

   96 килограммов

   — Флешка — тоже твоих рук дело? — спрашивает Сара, не отводя взгляда от крюка над головой. — Я ту презентацию три недели готовила. Ты не представляешь, что я пережила в том конференц-зале, на глазах всего руководства…

   — Ты заедаешь стресс. — Рубенс ведет по ее боку влажной мочалкой. Вода стекает к ягодицам и капает на пол. — Я лишь всегда был рядом с тобой. Поддерживал, что бы ни случилось.

   — И был причиной этого стресса по большей части. Ты, животное, отравил мою собаку!

   Самым унизительным оказалась не насильственная кормежка через трубочку, иногда по шесть раз в сутки. Не то, что Сара висела тут враскоряку, и даже не то, что Рубенс брал ее, когда пожелает. Самым унизительным было ходить в таком положении под себя. Слышать, как бренчит, наполняясь, пластмассовый тазик.

   Она терпела до тех пор, когда не останется одна, чувствовала, что, если и это придется сделать перед Рубенсом, рассудок окончательно рассыплется, как песочное тесто между пальцев. Оставалось успокаивать себя, что она хотя бы не сидит прикованная наручниками к кровати в собственных испражнениях.

   Художник регулярно выносил тару, мыл пол и саму Сару.

   — Зачем ты так со мной? — спрашивает она, подрагивая от прикосновений теплой мочалки к холодной коже.

   — Ты не любишь свое тело, а значит, не заслуживаешь его. — Рубенс пожимает плечами и тянется за полотенцем. — Но я люблю.

   Оставаясь одна, Сара прислушивается к себе. Телу не хватает точек опоры, тело болит, оно больше не может обмануть гравитацию. В подвале никогда не гаснет свет, и Сару подташнивает от разноцветных сполохов, но она до боли в глазах всматривается в потолок. Кажется, с закрытыми глазами сможет вспомнить каждый сантиметр проклятых качелей.

   Крюк — статичный. Пружина — тугая, натягивается и крутится вокруг своей оси. Скрипит как сука.

   Четыре стропы заканчиваются кожаными петлями: две перехватывают ноги под коленями, еще две на предплечьях. Дополнительные ремни плотно стягивают кисти и лодыжки. Высота и натяжение подобраны так, что ни руки, ни ноги не свести. Такую надежность ценишь, пока «верхний» помнит твое «стоп-слово».

   Еще один ремень для шеи, ее можно размять, повертев незафиксированной головой. А вот за широкую кожаную ленту, поддерживающую поясницу, Сара готова была когда-то сказать производителям качелей спасибо, но сейчас спина в том месте зудит и ноет сильнее всего.

   Сара обхватывает стянувшие запястья ремни, напрягает ноги и пробует подтянуться. Давление на поясницу слабеет, похоже, действительно получилось. По ощущениям приподнялась едва ли больше, чем на сантиметр, но этого хватает, чтобы насладиться расслабленной спиной. Сара держится с полминуты, пока руки не наливаются тяжестью, и вновь опускается на ремень.

   Вдох, выдох. Новая попытка. На этот раз руки слабеют быстрее, и Сара срывается слишком резко. Боль пронзает кожу и слой жира, — кажется, вгрызается до самого позвоночника.

   Скрипит натянутая пружина. На губы с потолка оседает горькая бетонная пыль.

   — Время обеда, милая! — Рубенс возвращается с набитым до краев стаканом блендера.

   Сара облизывает губы, чувствует, как скрипят на зубах мелкие песчинки.

   — А есть нормальная еда?

   Он замирает, смотрит с недоверием:

   — Ты серьезно?

   — Хватит с меня этой бурды. Хочу чего-нибудь вкусненького.

   Лицо художника светлеет, будто это его обмотали гирляндами. Он подскакивает к Саре, целует в плечи, тянется к щекам.

   — Конечно, милая! Сейчас все будет! Минуту, сейчас! — Забыв про месиво, он взбегает по лестнице.

   Сара смотрит на крюк. Она не видела инструкции, не знает, какое число стоит там напротив строчки «допустимый вес». Сто килограммов? Сто двадцать? Какой на самом деле, если качели вешал художник, всего пару раз в жизни державший перфоратор?

   — Сколько? — спрашивает Сара у потолка.

   Она может это узнать. Надо только больше есть.

   92 килограмма

   Холода в этом году пришли с первыми днями осени. Листья не успели пожелтеть, а уже покрылись морозными узорами.

   Сара следила за пролетающими мимо деревьями, откинувшись на сиденье с подогревом. Кроссовки она сняла, едва сев в машину, и теперь плавно крутила отекшими ступнями. В последнее время вся обувь стала нестерпимо тесной, и ходьба напоминала средневековую пытку «испанским сапогом».

   Рома смотрел на дорогу, покачивая головой в такт очередной попсе с радио. Ему понадобилось что-то из принадлежностей в дачном домике, и он даже разбудил Сару в выходной раньше обычного.

   Он возил ее везде. Когда-то Сара прогуливалась пятнадцать минут до остановки, а в хорошую погоду могла и весь путь до работы проделать пешком, что хоть как-то компенсировало восьмичасовое сидение в офисе. Теперь ее отвозит и забирает просторный «мерин» с теплыми сидушками и такой удобной подставкой для стаканчика со сладким капучино.

   Сара бросила взгляд на Рому и почувствовала, как ей не хватает воздуха. Так бывает, когда нужно пройти по коридору, мимо бухгалтерии, кадровиков и конференц-зала, к единственному кулеру на этаже, и вернуться обратно.

   — Я буду худеть, — сказала Сара и задержала дыхание. Будто высунулась в осеннюю прохладу из нагретого салона. — Я так решила. Снова записалась к диетологу… и в зал.

   Рома молчал. Не сводил взгляда с влажного асфальта перед машиной. Руки его расслабленно лежали на руле.

   — Я не могу подняться по лестнице. У меня одышка. Спина болит. — Сара свела напряженные пальцы в замок, старалась контролировать интонации, но все равно ее слова звучали так, будто она оправдывается: — Я буду худеть.

   Рома смотрел прямо. Лицо его не поменялось, лишь нечто непривычное закралось во взгляд.

   Этап второй — разочарование. Сара видела это у Кирилла и у всех, кто был до него. Будто зеленый лист, еще живой, еще мягкий, покрывается холодным инеем.

   Она все ждала, что Рома закатит глаза и выплюнет через сжатые губы очередную лекцию о «навязанных стереотипах общества». На всякий случай, посмотрела на спидометр, но стрелка не вышла за пределы допустимого.

   — Хорошо, — сказал Рома спокойно и наконец повернулся к Саре. Улыбнулся: — Если ты так хочешь.

   100 килограммов

   Гриша, все такой же челкастый, как и в школе, лупит ее пластмассовым подносом по пузу. Пузо отдается приглушенным звуком, как натянутая барабанная мембрана.

   — Хочешь кушать, Сало? — кричит одноклассник. — Хочешь кушать? Доешь за мной, Сало!

   Сара визжит от ужаса, когда ее живот раздувается, как шарик в руках детского аниматора, и стропы качелей трещат от натуги.

   — Ребята, тут Сало голодное!

   С портретов на нее смотрят Сары. Толстухи хохочут вовсю, тычут жирными пальцами:

   — Сало у Сары свисало, у Сары сало свисало, свисало сало у Сары…

   Живот разрастается до потолка, упирается пупком в пружину.

   — Сара! Сало!

   Она всегда была Салом. Никто и не пробовал воспринимать ее иначе.

   Этап третий — принятие.

   104 килограмма

   Еда теряет вкус. Мясо в клюквенном соусе, паста с креветками или кремовое пирожное. Любое кулинарное ухищрение Рубенса, любая специя теперь во рту как пенопласт. Сара различает лишь едва уловимый запах чеснока от пальцев художника, когда он ее кормит, и кисловатый от собственного тела. Теперь она потеет чаще.

   Сара забыла о голоде. Как только она замечает, что тяжесть в набитом брюхе идет на спад, сразу просит добавки.

   Невидимая сила вдавливает в ремни, и спина то горит огнем, то будто погружается в ледяную воду. За болью Сара не чувствует влажных поцелуев на груди и как руки Рубенса шарят по ее бедрам. Не чувствует его внутри.

   Сара жует и смотрит в потолок.

   107 килограммов

   Что он сделал?

   Что сказал ее начальству, родным? Полиции?

   Он всегда умел найти нужные слова, чтобы получить желаемое. Затащил ее в этот подвал с той же легкостью, как затаскивал в тот самый ресторан каждые выходные. Уговорил «пошалить напоследок», последний раз в сезоне покататься на качелях, прежде чем закрыть дачу до теплой поры.

   Сара не удивилась бы, узнай, как он льет слезы в кабинете следователя, выдумывая новую байку. Может, даже разок грохнулся в обморок, творческая же натура.

   И все-таки. Рубенс должен быть первым подозреваемым, почему его не затаскали по комитетам, прокуратурам или где там людей ищут?

   Чтобы найти, надо знать, где искать, а неприметную дверь в нише прихожей так легко заставить сервантом.

   Сара подрагивает от мысли, что полиция могла здесь быть. Прямо над ее головой. А она проспала или не услышала за скрипом пружины. Жевала, когда должна была кричать…

   Горячая волна поднимается к горлу, обжигает нос, и Сара тянет подбородок к груди, чтобы не захлебнуться в собственной блевотине. С трудом сглатывает ком вонючей жижи.

   Хватает ртом воздух и пытается прикинуть, как давно ее перестали искать.

   109 килограммов

   Рубенс все чаще остается с ней.

   Раньше он мог уехать почти на весь день, мотаясь в город по делам и за продуктами. Не забывая заранее накормить и поставить чистый таз.

   Теперь отлучается лишь в туалет, на кухню и встретить курьера. Спит на диване, смотрит телик, читает. Может часами кружить вокруг Сары, заложив руки за спину, любуясь. А потом садится рисовать.

   Хуже всего, когда он говорит. Обижается, если Сара не отвечает. Тогда она просит его приготовить что-нибудь вкусненькое, и окрыленный художник взлетает по лестнице, не забывая накрыть свою музу шерстяным пледом. Обогреватель в последнее время не справляется с холодом подвала.

   В моменты, когда она одна, Сара подтягивается. На сантиметр, может больше. Но не держится долго, резко отпускает руки. Пружина скрипит, от бетонной пыли режет глаза и хочется плакать. Но проклятый крюк, кажется, не отошел от потолка ни на волос. Сара смотрит на него, как поросенок на нож мясника, и сдерживается, чтобы не завизжать.

   «Будь там два крюка, у тебя не было бы шансов, — успокаивает она себя. — Но он один».

   Спина разрывается болью с каждым толчком, локти сдавливают невидимые тиски. Руки теперь могут держать Сару гораздо дольше, чем в первый раз, но ставка не на длительность подъема, а на количество подходов. Жар разливается по плечам, и Сара пробует снова.

   Раз за разом.

   111 килограммов

   — Что ты хочешь на Новый год? Я могу приготовить что-нибудь особенное. — Рубенс выдавливает из тюбика немного геля на палец.

   — Твое сердце. Я бы съела твое сердце.

   Художник ухмыляется. Он по очереди ослабляет ремни и смазывает разодранные запястья и воспаленные язвы на щиколотках. Разгоряченной кожи касается легкий холодок, и зуд на несколько мгновений отступает. Пахнет мятой и чем-то таким, что делает противными все мази.

   — Ты все обижаешься, — говорит Рубенс, стараясь не пропустить ни одного покрасневшего участка. — А ведь это лучшее, что я мог тебе дать. Твою грацию.

   — Спина, — напоминает Сара.

   Она не чувствует места, где поясницу поддерживает ремень. Возможно, там уже пролежни…

   — Да-да, конечно, моя хорошая. Сейчас.

   Он ложится на пол, как автомеханик подлезает под автомобиль на домкратах.

   — А над праздничным меню ты подумай. В запасе есть еще несколько дней.

   Запах мази усиливается, от него свербит в носу.

   — Слишком плотно впился ремень, — кряхтит Рубенс снизу. — Не могу посмотреть, что там.

   Нужно помочь. Подтянуться. Совсем чуть-чуть.

   — Так… попробую подлезть.

   Отпустить. Скрип пружины.

   — А-а… милая, пальцы! — Сдавленный крик. — Мне пальцы зажало!

   Подтянуться. Скрип.

   — Достал, все, достал…

   Отпустить.

   Удар такой неожиданный, что выбивает дух. Стук затылком о бетон — и гирлянды на стенах рассыпаются снопом искр, как бенгальские огни. Боль пронзает живот…

   Когда муть перед глазами вновь собирается в привычные очертания подвала, Сара видит стекающую по ее бокам кровь. Похоже, крюк сорвался с потолка и ударил чуть ниже пупка, разодрав кожу. Но отскочил от прослойки сала.

   Сара со свистом втягивает воздух и ощупывает обмякшие стропы, пробует сдвинуться. Между лопатками упирается что-то острое, костлявое… Лицо художника? Рубенс не пытается выбраться, не издает ни звука. Сара видит его левую руку, видит, как мелко подрагивают пальцы, словно по ним пропустили ток.

   Этап последний — освобождение.

   Сара лежит и думает об еще одном сложнейшем испытании — подъеме по лестнице. Представляет, как позвонит матери. И что скажет полиции. Размышляет и о том, как не сможет больше ходить мимо кондитерских и пиццерий. Забегаловок и ресторанов. Не сможет смотреть кулинарные шоу.

   После качелей бетонный пол и тело художника кажутся самой мягкой, самой удобной из перин. Кровь перестает течь, а значит, можно не торопиться.

   Пальцы Рубенса отбивают последние удары тика и замирают. Сара расслабленно шепчет:

   — Держи свою Грацию, Рома.

  [image: chapter_end]


   
[image: before_title]

    Алексей Искров

    Глубина
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Один

   Море исчезло.

   Артем исчез. Он стоял у кромки воды, светлые волосы, не испачканные кровью и грязью, трепал ветер. А затем, в одну секунду, пляж, луна и волны пропали. Сон спугнул протяжный гудок поезда.

   Сергей сел, зевнул и выглянул в окно. За ним мелькали гаражи, изрисованные граффити: в утреннем сумраке рисунки напоминали смазанные чернильные пятна.

   В дверь постучала проводница.

   — Прибываем.

   Сергей, не поворачивая головы, кивнул. В купе до сих пор пахло морем.

   Он счел это хорошим знаком.

   Два

   Ноябрь выдался холодным, ветреным, в воздухе искрила мелкая морось, уже не дождь, но и не совсем снег. Владимир Геннадьевич настоял, чтобы на вокзале Сергея встретил водитель, и тот уже ждал на перроне, переминаясь с ноги на ногу. Представился, взял сумки и пошел к машине.

   На самом деле Сергею хотелось спуститься в метро, вдохнуть подзабытый запах креозота и мокрой пыли, а потом выйти на случайной станции и немного побродить по Москве, но с клиентом он спорить не стал.

   За окном проплывало утро, по капле перетекающее в день. Темно-серые тучи висели так низко, что почти цепляли крыши особенно высоких домов.

   Сергей часто бывал в столице по работе, но каждый раз неизменно возвращался обратно в провинцию, в дом, где когда-то был счастлив. Впрочем, ему нравилась Москва. В конце концов, он здесь родился, и только в четырнадцать его отправили в ссылку к деду.

   «Всему есть предел», — сказала мать тогда. Отец отвернулся. А поезд увез Сережу прочь.

   После разговоры с матерью ограничивались редкими звонками, в которых сквозила обоюдная неловкость. Он старался наладить контакт, но лед так и не удалось растопить. Отец вовсе отказывался говорить с ним. Даже на похоронах жены не проронил ни слова, только смотрел исподлобья, и этот взгляд был красноречивее любых слов.

   Когда умерла мать, а отец молчанием дал понять, что не хочет знать сына, последние ниточки, связывающие Сергея с Москвой, оборвались, и он больше не мог называть ее родным городом. Она стала чем-то вроде дальней родственницы, которую навещаешь несколько раз в году.

   И теперь Москва всматривалась в Сергея, а Сергей всматривался в Москву.

   Джип миновал ворота, въехал во двор и замер у подъезда новенькой многоэтажки.

   — Приехали, — сказал водитель.

   Лифт плавно поднялся на седьмой этаж. В коридоре властвовала идеальная чистота, едко пахло лимоном.

   Владимир Геннадьевич уже стоял в дверях. Крупный, лысый мужчина, с полными губами, мягкими чертами лица и жестким взглядом. Густые брови, сходящиеся на переносице, придавали ему рассерженный вид.

   — Проходи. Стас, покури пока.

   Водитель развернулся к лифту, а Сергей пошел за Владимиром Геннадьевичем.

   В просторной гостиной почти не было мебели. На стене висела огромная плазма, у окна стояла пара кресел, а между ними — столик из матового стекла, и больше никаких предметов интерьера.

   — Обживаюсь еще, недавно переехал, — словно уловив ход мыслей Сергея, сказал Владимир Геннадьевич. — Давай сразу к делу. По телефону я сказал тебе не все. Некоторые вещи не следует доверять телефонам и Интернету — это я усвоил отлично. Нет ничего ценнее диалога лицом к лицу, особенно в важных делах, а это максимально важное дело. Мне нужна защита, понимаешь?

   — Понимаю, но и вы должны понять, что цена может качнуться. В зависимости от подробностей.

   — Не проблема, но если ты обычный шарлатан… Давай начистоту. Откажешься сейчас — не страшно. Зуб даю. Денег за билет и гостиницу не потребую, назад отправлю, никаких претензий, но если это выяснится позже…

   — Шикарное предложение, искушаете. Но я знаю свое дело.

   Владимир Геннадьевич сел в кресло и кивком предложил располагаться напротив.

   — Прекрасно. Выпить хочешь?

   — Нет.

   — На работе не пьешь? Уважаю. Ладно, давай ближе к теме.

   Владимир Геннадьевич нагнулся и поднял стоявший возле кресла кожаный портфель, достал папку и кинул на стол.

   — Изучай.

   Внутри лежали фотографии. Сергей посмотрел одну за другой и вернул снимки на место. Владимир Геннадьевич внимательно следил за каждым его движением.

   — Кто это? — спросил наконец Сергей.

   — Мой сын. Игорь.

   — Что с ним?

   — А вот тут самое интересное. У него все внутренности сгнили. Кожа нетронута. Как живой на вид, только бледный, да? А внутри кашица, мне эксперт сказал. Биологических следов на теле нет, дверь квартиры заперта изнутри. Короче… я думаю… Игоря прокляли, а теперь меня преследуют. — Последнее предложение Владимир Геннадьевич выпалил на одном дыхании.

   Сергей снова приоткрыл папку:

   — Магия воздействует на мир не так, как показывают в кино. Она просто не может проявляться настолько буквально. Да, она влияет на человека, может свести с ума, нанести вред, однако проникает через реальные вещи: болезнь, рак чаще всего, но не так. Сделать подобное она не способна. Возможно, редкая болезнь или…

   — Ладно, тогда объясни мне вот что, мудрец: вчера я видел, как что-то стояло в углу комнаты, вот прямо в том, который позади тебя. Что-то живое.

   — У вас стресс.

   — Да что ты говоришь, психолог херов. Напомни-ка, чем ты на жизнь зарабатываешь?! Если я вытягиваю херова мага, то хочу, чтобы он маговал, а не занимался психологией! Мой сын мертв, за мной что-то следит, и знаешь, что мне сказал эксперт после вскрытия Игоря? «Я впервые такое вижу за двадцать лет выслуги». Так что, скептик херов, может, выслушаешь меня? Или продолжишь сеанс психоанализа? — Раскрасневшийся Владимир Геннадьевич перевел дух, вытер пот со лба. — И хватит выкать. Не на светском приеме.

   Сергей сжал кулаки так, что ногти до боли впились в ладонь, и мысленно сосчитал до семи, успокаивая раздражение, начинавшее поднимать голову. Ему не нравился клиент. Лоснящееся от пота лицо и интонация а-ля «помни, кто тут хозяин» бесили.

   — Я это подметил, — улыбнулся Сергей

   — Что?

   — Что не на светском приеме. Рассказывай все по порядку.

   — Игорь на наркоте сидел, меня это задрало, я поставил ультиматум: либо он бросает, либо наследства не увидит. Оплатил клинику, и он завязал. Чистым был уже полгода. Я катался изредка, проверял. В любой момент мог нагрянуть. Без звонка и предупреждения. В этот раз приехал, звоню — не открывает. Ну, думаю, заторчал. У меня свои ключи сделаны, на всякий случай. Захожу и вижу…это. — Владимир Геннадьевич махнул рукой в сторону фотографий. — И знаешь, что страннее всего? Запах. Я это потом понял, когда эксперт рассказал, что с Игорем…случилось. У него ведь все внутри сгнило, вонять должно было дай боже, но в квартире, когда приехал, пахло… зимой. Блин, ты когда-нибудь гулял по лесу в декабре-январе? Такой там был запах. Свежий и… холодный. После кошмары мне сниться стали. Деревня заснеженная, вроде заброшенная, но… в домах кто-то ждет, и окна изб горят бледным, больным таким светом. Просыпался всякий раз, будто в дерьме извазюкали, так мерзко. А потом след от копыта на окне увидел. Моя спальня на втором этаже, на стремянке не залезешь, камеры все просмотрел лично — никого, но след был, клянусь, был! Я человек земной, неверующий, но тут поверил. Тогда и переехал в человейник этот, неспокойно мне в доме совсем стало. Колдунов принялся искать. Один шарлатан херню нес. Второй отказался. Третьего высокие люди посоветовали. Тебя. В квартире какое-то время нормально было. Но вчера проснулся посреди ночи, воды попить, иду на кухню через зал и вижу, в том углу стоит… какая-то херня… Большая. И от этого пахло зимой. Свет включаю. Ничего. Пусто. Но оно там было. Я уверен.

   — Это необычно. Еще что-то?

   — Книги.

   — В них бывает много необычного, без спору, — не удержался Сергей.

   Владимир Геннадьевич скривился и глубоко вздохнул:

   — Все книги у Игоря дома порваны были, когда я его… нашел. Каждую изорвали и по листику в мусорное ведро запихали. Ты поможешь или нет?

   — А вариант дать мне денег и разойтись даже не рассматриваешь? Жаль, конечно. Но цена качнулась сейчас очень сильно. Мне нужно съездить на квартиру к Игорю. Что-нибудь вытянем.

   — Прямо сейчас? Стас отвезет.

   Сергей встал, кивнул и направился к выходу, продолжая сжимать кулаки.

   
Стас курил, облокотившись на машину. Увидел Сергея, отбросил бычок и сел в салон.

   — К Игорю Владимировичу?

   — Да.

   С неба закапала серая кашица, налипла на стекло, и дворники монотонно заскользили, навевая сонливость.

   — Печку включить? — спросил Стас.

   — Включай. Давно на Владимира Геннадьевича работаешь?

   — Порядком.

   — Не бойся, можешь говорить. Не передам. Хорошо платит?

   — Хватает.

   — Не веришь мне?

   — Начистоту?

   — Начистоту.

   — Деньги ты из него тянуть приехал.

   Сергей улыбнулся.

   — Справедливо.

   — Еще как. Все вы, гадалки, только на горе и живете. Мужик слабость себе позволил — и, гляди ж, налетели.

   — Значит, ты не веришь, что происходит необычное?

   — У Владимира Геннадьевича сын умер! Ему отдохнуть надо, провыться, а не гадалок слушать.

   — Сам что-нибудь странное видел у него дома?

   — Только мошенников.

   Сергей искренне рассмеялся. Стас напоминал ему нахохлившегося вороненка. Иногда Артем выглядел очень похоже.

   Стас обиженно фыркнул, замолчал, резко выкрутил руль, направляя машину в низкую арку.

   Сын Владимира Геннадьевича жил в типовой пятиэтажке из серого кирпича. Двор пустовал, лишь стайка бабулек сидела в проржавелой беседке.

   Стас протянул ключи.

   — Второй этаж. Тридцать четвертая квартира.

   Если в подъезде Владимира Геннадьевича бал правила идеальная чистота, то тут царил хаос. На лестничной клетке валялись разбросанные бутылки, воняло табаком и скисшей капустой. Синяя краска на стенах местами вздулась, кое-где облезла хлопьями.

   Сергей повозился с заедающим замком и оказался в темной прихожей.

   Он достал из кармана перчатки, надел и прошел в единственную комнату, ступая как можно тише.

   В квартире пахло зимним лесом и воском. Темные обои визуально уменьшали и без того небольшое помещение. Бежевый диван жался к стене, напротив него от угла до угла растянулась коричневая стенка, раньше на ней лежали книги, но сейчас полки пустовали. Взгляд Сергея задержался на фотографии в рамке, стоящей на подлокотнике дивана. Крепкий мужчина обнимает темноволосую женщину. Игорь и…

   Сергей зажмурился, слегка прикусил язык и стал считать вдохи, стараясь отключить внутренний диалог.

   Стоило очистить сознание, и сразу стало очевидно: в квартире остался след. Он читался в неестественно глубоких тенях, в едва слышных шорохах в углах, запахе снега и воска.

   Уже во время рассказа Владимира Геннадьевича Сергей подумал, что от всей этой истории попахивает чернушеством, а теперь был в этом уверен.

   Он никогда не встречал, чтобы колдовство проявлялось так сильно и буквально, но в Ремесле стоило быть готовым ко всему.

   На кухне Сергей выкинул в раковину перчатки и помыл руки, морщась от брезгливости.

   Магия магии рознь — это он понял давно и твердо. Если западная традиция представляла собой стройную науку, подчиненную математическому порядку, то русское чернокнижие отдавало безумием и запахом болот. Оно разрывало на части сознания носителей с завидной регулярностью: стоило вспомнить хотя бы многочисленные истории про колдунов и ведьм, которые мучились на смертном одре, пока не поделились даром с другим «счастливчиком». Туманное, холодное колдовство, пришедшее из забытых Богом и людьми деревень, направленное по большому счету лишь на вред и подчинение.

   И западничество, которое практиковал Сергей, и чернокнижие были построены на обращении к силам ада. Но в западничестве демонам приказывали. В чернокнижии с чертями братовались. В западничестве демоны обладали понятными, по сути человеческими чертами. В чернокнижии черти напоминали стихийное явление, абсолютно чуждое, созданное лишь с одной целью: отравлять все, чего коснется.

   Несмотря на внушительные титулы герцогов, губернаторов, маркизов, гоэтические [6] демоны не могли тягаться с удушливой силой чертей, проникающей в мир с болезнями и неудачами.

   Складывалось ощущение, что демоны западной традиции и черти чернокнижия происходят из двух разных источников, словно существовали два разных ада.

   Из зала раздался хруст снега. Сергей не стал проверять.

   
На улице Сергей прошел мимо водителя и направился к бабулькам.

   — Дня доброго, дамы.

   — И вам не хворать, — сказала самая маленькая и сухенькая.

   — Вы здесь живете? Знали Игоря Авдеева?

   — А какой твой интерес? — спросила полненькая бабушка в вязаном шарфе с оленями.

   — Я журналист.

   — Телевизор?

   — Да.

   — «Прямой эфир»?! — изумилась третья старушка в огромных очках.

   — Именно. Мы готовим передачу о смерти Игоря Авдеева, и нам нужны комментарии от свидетелей. Вы знали, что у него очень богатый отец? Такой скандал! Я пока только почву прощупываю, но, если у вас есть что интересного рассказать, вернусь с оператором и снимем.

   Старушки загалдели.

   Три

   — Знаешь, я простил.

   Артем сидел за столом, водил стилусом по экрану графического планшета. Свет керосиновой лампы, висевшей на стене, чертил глубокие тени на его лице.

   — После того, что они сделали? — спросил Сергей.

   — Да. Жаль, ты не смог.

   — Что рисуешь?

   — Дом.

   Лампа потухла. Лишь на мгновение. А потом вспыхнула вновь, переливаясь сине-красной мигалкой скорой.

   Кровь полилась по лбу Артема и залила планшет.

   
Будильник прозвенел в девять вечера, и Сергей еще немного полежал в кровати, приводя в порядок мысли, затем принял душ и стал готовиться к эвокации [7]: переоделся в белое, освятил помещение, мелом начертил на полу круг и треугольник, расставил свечи. Со стороны приготовления напоминали подготовку к театральной постановке. Но зритель ожидался всего один, да и вряд ли он останется доволен спектаклем.

   Когда подготовка была закончена, стрелка часов перевалила за полночь.

   Кого следует призвать, Сергей решил еще до приезда в Москву и, несмотря на новую информацию, решил от плана не отклоняться. Он встал в защитный круг лицом к треугольнику и начал попеременно читать призывы и проклятия, сковывающие гостя. Пахнуло грозой, из ванной донеслось журчание воды.

   Здесь.

   Сергей еще раз, на всякий случай, хлестанул по призванному словесным проклятием и спросил. Огоньки свечей дрогнули, темному губернатору вопрос явно не понравился, но, опасаясь новых хулений, которые жгли огнем, он дал ответ, хлынувший в сознание Сергея разрозненными картинками.

   Плачущий Владимир Геннадьевич, пьющий виски большими глотками; надгробный камень с фотографией Игоря. И вот уже два надгробных камня. Семья Авдеевых воссоединилась.

   Сергей моргнул. Мелькнула комната гостиницы в сероватой дымке. Тикали часы над телевизором, за окном мерцала реклама торгового центра, из ванной в комнату тянулась полоска света.

   Все исчезло, словно залили белой краской, и вот худая, истощенная женщина идет вдоль дороги, прижимает кровоточащий сверток к груди. Она ищет деревню. Ищет вход туда, где нет места солнцу — лишь бледным огням, струящимся из окон черных деревянных изб. Она находит. Два кривых дерева, сцепившихся ветвями. Чертовы Ворота.

   Видение растворилось рисунком на песке, смытым прибоем.

   Окатило теплом, будто резко выдернули из ледяной воды в летнюю ночь.

   Демон рвался прочь, угрожал, умолял.

   — Спасибо, — выплюнул Сергей и отпустил губернатора.

   Затем несколько раз почистил помещение, не хватало еще оставить дыру в номере, стянул одежду, которая после эвокации противно липла к телу, присел на кровать, включил телефон и долго вглядывался в последний рисунок Артема. Сон — знак. Знаки есть фундамент Ремесла.

   — Что рисуешь?

   — Дом.

   У моря стояло здание из стекла и пластика, на крыльце горела керосиновая лампа, проникнувшая в недавний сон. Неуместная на первый взгляд деталь, удивительным образом делающая картину уютнее. Лунная дорога серебром красила волны. Рядом с лампой на крыльце лежала остроконечная шляпа из другого рисунка Артема.

   Вот где настоящая магия, — часто размышлял Сергей, — не в сигилах [8], эвокациях и мантике [9]. В мягком шуршании стилуса и мирах, рождающихся под ним. Если цель колдовства крылась в изменении реального мира, то Артем превзошел Сергея в этом многократно. Он не просто менял мир. Он создавал новые миры.

   Пройдет две недели после завершения картины, и мечты о переезде к морю исчезнут вместе с Артемом. Теперь денег Сергею хватало с избытком, и ничто не останавливало от побега в какой-нибудь прибрежный город, но даже мысль об этом казалась почти кощунством.

   Он смахнул изображение, выводя на экран другую картину, написанную спустя пару месяцев после их с Артемом знакомства.

   На ней Сергей в нелепой шляпе и мантии, расшитой созвездиями, вскидывал над головой жезл, от которого в разные стороны расходились лучи. Стилизованное изображение первого аркана Таро. Подарок от Артема, всегда относившегося к магии с легкой иронией. Тогда у Сергея почти ничего не получалось в Ремесле, несмотря на все усилия. Но эта картина, нарисованная специально для него, давала силы, помогала идти, не опускать рук, даже когда Артема не стало.

   Сергей поморщился и заставил себя вернуться к реальности.

   Владимир Геннадьевич в опасности — это точно. И, без сомнения, в этом замешано чернокнижие. По крайней мере, что-то прояснилось: женщина с фотографии в квартире Игоря и женщина в видении — один и тот же человек. Кажется, источник найден.

   Проклятие явно не рутинное. Сложнее, темнее, чем обычное деревенское чернушество, но идти следовало по простой, проторенной схеме: выяснение причины и способа, обрыв связи между порчей и жертвой, установка защиты.

   Сергей позвонил Владимиру Геннадьевичу.

   — Не спишь?

   — Издеваешься?!

   — Немного.

   В трубке раздался смешок.

   — Что-то выяснил?

   
Когда-то давно, в другой жизни, он делал расклады Артему.

   И однажды тот спросил:

   — Как думаешь, карты показывают будущее или создают его?

   Ответа Сергей не знал. И теперь каждый раз, беря Таро в руки, он волей-неволей вспоминал этот вопрос.

   — Мне тянуть? — спросил Владимир Геннадьевич.

   — Не надо.

   Сергей положил карты на стол веером и провел рукой по рубашкам. Пальцы закололо, а вверх по предплечью пробежала теплая волна.

   Он перевернул карту.

   Башня. Ожидаемо.

   — Судя по картинке, ничего хорошего? — поморщился Владимир Геннадьевич и подлил в бокал виски.

   — Ничего хорошего, — подтвердил Сергей.

   — Еще раз раскинешь, может?

   — Нечего карты мучить. — Сергей собрал колоду и сунул в карман.

   — Так что дельного узнал?

   — Ты был прав. Чернокнижие. За тобой идут. Времени мало. Губернатор… Тот, кого я вызывал, показал бабу какую-то. Темные волосы, худая. И я соседок поспрашивал. Не поверишь, что сказали. Раньше Игорь с темной худой бабой жил. Какое совпадение, а? И она продолжала кататься к нему.

   — Женя, сука! Она его на хмурый и посадила. Деньги из меня тянули. Расставание с ней было одним из условий ультиматума. Сбрехал, значит.

   — Нет. Если верить соседкам, он ее даже на порог не пускал. В последний раз, когда она к нему в дверь скреблась, особенно сильно поскандалили. Сладкая парочка распалась. И, кажется, невозможность поплавать в сладостных волнах героинового прихода расстроила Женю. Я думаю, мы нашли нашу ведьму. Встречу организовать сможешь?

   — Я не знаю, где она сейчас живет, но побеспокою знакомых в мусарне. Такие всегда на карандаше… И…

   Владимир Геннадьевич вздрогнул, замолчал на полуслове и уставился в угол.

   — Ты там что-то видишь? — спросил Сергей.

   — Нет, ничего… Просто кажется, что… Не могу сказать. Как смотрят. Не вижу, но знаю, что смотрят.

   Сергей вытащил из кармана сигил, выгравированный на позолоченном диске, и протянул клиенту.

   — Держи всегда при себе. Я в гостиницу. Если что-нибудь ночью случится — звонить немедленно. Завтра нужен адрес Жени.

   — Стас довезет. Наберу его…

   — Дай человеку отдохнуть. На такси проедусь.

   На улице, ожидая машину, он присел на лавку и подставил лицо влажному ветру, закрыв глаза.

   Захрустел снег.

   Сергей вздрогнул и вскочил. Оглядел хорошо освещенный двор. Ряд дорогих машин, яркая детская площадка, блестящий от луж асфальт, будка вахтера, в окне которой можно было заметить телевизор с мелькающими картинками. Никого, но невидимый снег продолжал хрустеть под шагами чего-то большого.

   Сергей глубоко вздохнул, задержал воздух и со свистом выдохнул. Повторил, успокаивая колотившееся сердце. Не бояться. Прогнать мысли. Еще вдох.

   Медленно отступил к подъезду и ткнул пальцем в домофон.

   — Открывай.

   Лифт ехал медленно, Сергей раздраженно барабанил пальцами по бедру, шептал под нос заклинания.

   — Что такое? — Владимир Геннадьевич уже порядком набрался, покачивался из стороны в сторону.

   — Оно здесь. Поднимай всех знакомых ментов или кто там у тебя! Мне нужен адрес этой Жени. Немедленно!

   Сергей старался не думать, что ждет клиента, если он ошибся и Женя ни при чем. Такие физические проявления неестественны. Невозможны. Кто бы ни проклял Авдеевых, он связался с чем-то очень сильным.

   
Ночь полнилась шорохами. Стучали в окно, скреблись в стены, ходили по подъезду, и каждый шаг отдавался хрустом снега.

   Пока Сергей чертил на двери и окнах сигилы, выкрикивая попеременно молитвы и заклятия, Владимир Геннадьевич орал в телефонную трубку.

   К утру наступило затишье, а у Сергея был адрес предполагаемой ведьмы.

   
Стас выглядел сонным, под его глазами чернели круги. Он вел машину рассеянно, то и дело кося взглядом в сторону Сергея.

   — Тяжелая ночка? Если скажу, что не у тебя одного, полегчает?

   Водитель не ответил.

   Москва дышала угрозой: вихрились тени в переулках, словно пряча что-то, воздух в салоне пах гнилой листвой, влагой и озоном. Клаксоны машин, шум ветра и шорох шин складывались в ритмичную, тревожную мелодию, которую Сергей стал неосознанно отстукивать по двери. То и дело в памяти всплывал вчерашний сон.

   Он знал, его предупреждают, что следует повернуть назад, и уже прикидывал в голове пути отхода, если поймет, что не справится. Денег на карте хватит, чтобы вернуть аванс. Если будет кому возвращать. Следует усилить защиту на себе, временно отсидеться. Возможно, даже…

   — Приехали, — прервал раздумья Стас.

   Четыре

   Рядом с пятиэтажкой каждое второе дерево могло похвастаться россыпью ведьминых метел, и Сергей понял, что прибыл по адресу.

   Коснулся защитного сигила на шее и вышел из машины.

   Подъездная дверь была распахнута, Сергей поднялся по лестнице и замер между этажами, разглядывая пыльное стекло, на котором отчетливо проступал след копыта.

   У нужной квартиры не оказалось звонка, Сергей несколько раз постучал и огляделся. Лестничная клетка тонула в сумраке, будто солнечный свет опасался заглядывать сюда.

   Заскрипела дверь.

   — Заходи. — Худая женщина в халате слегка покачивалась. На внутренней стороне бедер чернела засохшая кровь.

   Сергей уже видел женщину. Она улыбалась с фотографии в квартире Игоря и несла кровавый сверток в видении, посланном губернатором. Женя. Источник.

   В комнате удушливо воняло мускусом. У стены грудой дров валялось пианино, выглядящее так, будто по нему упорно колошматили топором. На линолеуме тут и там виднелись грязные следы копыт и лежали изувеченные клавиши музыкального инструмента. Блэкаут-шторы не пропускали ни единого луча, комнату освещал только абажурный торшер, и вокруг этого неуместного источника света клубилась тьма, выжидая момента, чтобы потушить назойливое мерцание.

   Сергей замер, прикрыв рот ладонью.

   Женя завалилась на кровать, задрала халат и раздвинула ноги, на месте промежности алело месиво.

   — Хочешь? Нет? Ах да, ты же не по бабам. А вот он хочет. Стоит в углу и, как только ты уйдешь, возьмет меня снова. А когда умру, присоединятся другие. Будут драть меня всем скопом, — сказала Женя.

   — Что ты наделала…

   — Заплатила бабке.

   — Где эта…бабка?

   — За Чертовыми Воротами, в деревеньке, соседей у нее много, но все на одно лицо и одним делом заняты: чертям команды отдают, а в перерывах жрут. Ворота приходят и уже не отпускают, ты начинаешь их видеть везде. Проход, червоточина, дверка. Если ты очень-очень сильно ненавидишь, если очень-очень хочешь уничтожить кого-то, то есть шанс, что они приснятся. И ты обязательно пройдешь через них, а как иначе? Там найдешь деревню. Заплатишь цену. И тогда деревенские чертушкам-братушкам прикажут.

   — Как найти Ворота?

   — Это они находят тебя. Хочешь знать, как я платила? От черта детей рожала да бабке кушать отдавала. Она все время жрет, старая шалава. Они все жрут. Мне не дадут остановиться. Меня теперь не оставят. Кусок мяса, из которого выходит мясо.

   — Ты ничего сама не делала? Не колдовала, не…

   — Просто прошла через Ворота. И заплатила бабке. Один ребеночек за Игорька. Второго недавно отнесла за дядю Володю. Бабка наедается и за работу принимается

   — Все это из-за того, что тебя хахаль кинул? Ты идиотка.

   Женя облизнула губы и заговорила, но теперь ее голос изменился и продолжал меняться с каждым новым словом: одной секундой он мог опуститься до низкого баса, потом взлететь криком младенца, затем превратиться в едва слышный хрип, плавно переходящий в бархатистый полушепот:

   — Месть. Месть сладкая, вкусная, почти как детки. Бабка говорила, ты тоже творил ради мести многое. Один от пневмонии враз посинел, второго в петле вздернули, третий от рака за месяц сгорел. А их семьи до сих пор спать не могут: малые хворают, мужички пьют в два горла, а бабы по ночам воют, счастья не видать ни им, ни детям их детей. Ни монетки, ни любви, ни радости. Ты сильный. Очень сильный. А если бы тебе тем летом своих сил не хватило, ты тоже бы увидел Чертовы Ворота. И прошел. Каждый, кто их видит, проходит. Ты был так близок к ним. Но справился сам. Бабку ты заинтересовал уже тогда.

   Сергей попятился к выходу.

   — Знаешь, в чем разница между твоей и бабкиной магией? Тебе ведь интересно, да? Все просто. Все всегда просто. Разница, пидоренок, в глубине. И скоро ты нырнешь охереть как глубоко.

   Сергей побежал, выскочил на улицу, перевел дыхание и огляделся. Машины Стаса нигде не было.

   Он набрал номер Владимира Геннадьевича. Сбросил после восьмого гудка и вызвал такси.

   Внешне Сергей сохранял спокойствие, но внутри, впервые за очень долгое время, бушевала буря. Плотина самоконтроля, выстраиваемая годами, была снесена.

   Без спокойствия нельзя заниматься Ремеслом, без порядка в сознании оно опасно. Но теперь от порядка не осталось и следа. Лишь кипящий хаос.

   Сергей запрыгнул на заднее сиденье такси. Попытался снова набрать Владимира Геннадьевича. Бесполезно.

   По крыше машины забарабанил дождь.

   Оставить клиенту сигилы, объяснить механизмы защиты и убираться прочь.

   Сергей бронировал билеты на поезд, когда такси остановилось у ворот. Он, сутулясь, подошел к будке вахтера.

   — К Владимиру Геннадьевичу.

   Седой охранник оторвался от телевизора и кивнул.

   — Стасян говорил, что ты следом за ним приедешь.

   Сергей быстрым шагом пересек двор, позвонил в домофон, и после нескольких гудков дверь открыли.

   В коридоре теперь пахло не лимоном, а зимой.

   Под ногами хрустел снег, а в лифтовой шахте выла вьюга, и Сергей пошел по лестнице.

   Стас стоял в дверях и улыбался.

   — Бабка наелась, — сообщил он и ушел в глубину квартиры.

   Владимир Геннадьевич лежал на полу, раскинув руки в стороны, рядом валялась пролитая бутылка виски. Живот клиента был распорот, внутренности сгнили, превратившись в черную кашу.

   Стас присел рядом с мертвецом, опустил руки в его нутро, немного помешал.

   Сергей зашептал защитные заклятия.

   — Силы, к которым ты обращаешься, не опускаются на такую глубину. Не велено им. Ад глубок, пидоренок, и ты сейчас довольно близко к самому дну, — сказал Стас, и слова вылетели из его рта с разной интонацией, высотой и эмоцией, словно их выдернули из обрывков разговоров людей всевозможных возрастов и полов, а потом небрежно сшили вместе.

   — Оставь меня в покое!

   — Нет, она тебя не оставит. Твою просьбу знакомые ей черти выполняли, про твою силу шептали. И теперь ты снова попался ей на глаза. Она не верит в совпадения. Вас свела судьба. Шалава старая рассказала о тебе остальным деревенским, и они уже согласились принять новосельца. — Стас немного пососал измазанный палец и закатил глаза от удовольствия. — Знаешь, все пидоры попадают в ад, и ты даже не представляешь, что сейчас там делают с твоим трахалем. Ему больно. А станет еще больнее, если пойдешь против бабки. Но коли договоришься, в избу заселишься, то, глядишь, и участь трахаля облегчишь. С нами можно договориться, ты знаешь, ты уже делал это.

   В глазах Сергея потемнело, в груди заклокотала ярость, прогоняя страх. Сквозь пелену он увидел, что в треснувшей плазме отражается Стас, его шею шарфом окутывало нечто черное, постоянно дрожащее, словно рябь на воде. Черт.

   — Закрой пасть!

   — О да, таким ты нравишься ей больше. Ты ведь хочешь ударить меня. Так бей. Ты не скроешь свою сущность за стенами, которые выстроил, пидоренок. Ненависть — твоя истинная воля. Твори свою волю, помнишь? А ты хочешь разрушать. От этого не скрыться. Ты создан для избы. Мои братушки уже строят ее для тебя. Трудятся изо всех сил.

   Сергей развернулся и побежал.

   — Тебе не уйти. Избушка ждет! — донеслось в спину.

   Пять

   Луна серебром легла на волны. У крыльца горела лампа, вокруг нее кружила мошкара, то и дело норовя рвануть к свету. Пахло солью и свежескошенной травой. Сергей спросил:

   — Что это за место?

   — Дом, — ответил Артем. — Погуляем?

   Они прошли через рощицу и спустились с откоса к пляжу, остановились у кромки воды. Волны, изгибаясь, льнули к ногам.

   — Это ведь не просто сон? — спросил Сергей.

   Артем улыбнулся и коснулся переносицы, будто поправляя невидимые очки, как любил делать при жизни.

   — Всегда есть антипод. Верх и низ. Одни множат руины, другие возводят дворцы. Магия много больше, но и много проще, чем кажется на первый взгляд.

   — Тём, я…

   — Загадки, загадки… Вы ведь любите их? Маги, я имею в виду. Как тут удержаться? — Он рассмеялся и хлопнул Сергея по плечу. — Ты все понял давным-давно. Всегда понимал. Не бойся. Я буду рядом. Обещаю. Что бы они тебе ни говорили, ты не такой, ты не то, чем они хотят…

   Ветер рассвирепел, толкнул Сергея в грудь, прочь от Артема, ближе к воде, которая начала покрываться льдом. Луну в одну секунду затянули тучи. Пошел снег, и не осталось ничего, кроме ревущей белизны.

   Сергей услышал тяжелые шаги позади, ощутил ледяное дыхание на шее.

   И проснулся.

   Поезд тряхнуло, и он стал сбавлять ход.

   
Недавно прошел дождь, на перроне блестели лужицы. Вокзал не сильно изменился с момента, когда Сергей очутился тут впервые. Но тогда здесь ждал дед. Теперь лишь тени.

   
Целующимся с мальчиком из соседнего двора, Димкой Игнатовым, Сережу застала учительница.

   Дальше был долгий неловкий разговор с родителями.

   — Пидораса воспитали, — процедил сквозь зубы отец и вышел из комнаты, пока мать сидела в кресле и мяла в руках подол платья.

   Смешки в классе. Тычки. Секреты расползаются быстро. От слухов не спрятаться. Но Сережа и не собирался. Когда главный задира класса назвал его гомосеком, у него потемнело в глазах, а в груди распустилась злоба, которая подсказала, что делать. Он взял стул и несколько раз ударил им одноклассника.

   На следующий день выловили после школы, избили. Но Сережа отбивался. Кусался, царапался, рвал, тонул в ненависти, приглушающей боль. И потом, лежа на боку, со сломанными ребрами, довольно улыбался, а из его разбитого рта к асфальту тянулась красная нить.

   Много больнее было оттого, что Димка Игнатов перестал с ним общаться. Совсем. При каждой встрече неловко отводил глаза и ускорял шаг. Однажды Сережа дождался Диму у подъезда после уроков. Он просто хотел поговорить. Но брезгливость в голосе, опущенный взгляд и слова…

   «Отвали от меня».

   Пришла тьма.

   Сережа бил, пока его не оттащили случайные прохожие. Он кричал, вырывал руки, злоба внутри шептала, что следует растоптать этот жалкий, окровавленный комок, валяющийся на асфальте. Предателя. Труса.

   От учета в детской комнате милиции Сережу спас отец. Удивительная милость с его стороны.

   В тот день он отвалил родителям Димы денег и вернулся домой с лицом чернее тучи.

   Сережа сидел в комнате, нацепил наушники и, не включая музыку, слушал, о чем говорят родители.

   — Он мало того что голубой, так еще и неуравновешенный! — шипел отец.

   — К деду его отправлю. Пусть в Мухосрани поживет, а то тут, видите ли, ему все на блюдечке. Пусть. Я уже звонила отцу, он согласен, — говорила мать.

   Затем вокзал. Молчание. И поезд, увозящий позор семьи с глаз долой. Деревья, смазывающиеся в единую линию.

   Косматый, точно леший, дед стоял на перроне и курил.

   — Ну что, горе, раз уж тебя на меня скинули, дружить будем или как?

   — Я пидорас, — вскинул голову Сережа, ожидая удара, почти желая его получить.

   — А я Юрий Иваныч. Вот и познакомились. Пойдем, горе.

   Все оказалось не так страшно, как Сережа представлял.

   Дед был строг, иногда чрезмерно едок, от него постоянно воняло табаком и потом, но он никогда не смотрел на Сергея как на досадную ошибку или нечто мерзкое. И злоба внутри утихла. Спряталась так глубоко, что казалось, и не было ее никогда.

   Юрий Иванович учил внука «мужской» работе, и вместе с дедом они преобразили его небольшой домик, поклеили новые обои, переложили крышу, сменили скрипучий, местами гнилой пол.

   У деда было много книг, в которых Сережа исчезал, но больше всего его интересовала засаленная книжка с изображением цыганки с растрепанными волосами перед кристальным шаром.

   — От бабки осталась, — отмахивался дед.

   Дела в школе наладились, сперва класс настороженно принял новичка, но Сережа быстро освоился. Жизнь стала чистым листом, а главное — мальчик наконец-то был не один. Его новый дом пах «примой», в нем из хриплого магнитофона звучали песни Высоцкого, Визбора, иногда Дассена, а по вечерам в комнате хрустели желтые страницы старых книг.

   Сережа наотрез отказался возвращаться в Москву, и родители восприняли это с плохо скрываемым облегчением, отделавшись обещанием высылать деньги, которые он тратил на книги про магию. Юрий Иванович относился к этому увлечению внука, как и к большинству событий в жизни, с изрядной долей едкости.

   — Ты смотри суженого себе не нагадай. Домой мужиков водить не позволю.

   По первой Сережа краснел от грубых шуток деда, но потом лишь смеялся и даже иногда осмеливался отвечать остротой на остроту.

   Юрий Иванович перешучивался и с молодым врачом, приехавшим на скорой.

   Когда деда увозили вглубь больницы, он успел напоследок подмигнуть внуку, замершему в приемном покое.

   — Не ссы, горе, прорвемся.

   Сергей был уверен, что Юрий Иванович умер со смешком и очередной едкостью, срывающейся с губ. И продолжил смеяться где-то на другой стороне.

   Главное, чтобы там были магнитофон и «Прима».

   
Сергей стоял у знакомой с юношества калитки. Из Москвы он уехал свободно, однако понимал, что совсем скоро, когда проверят камеры в подъезде и установят его личность, надо ждать полицию. Но это была наименьшая из проблем.

   Он вошел в дом, скинул на пол рюкзак, поставил рядом сумки и прошел в комнату, которая раньше служила мастерской Артему. Все его вещи Сергей давно спрятал в кладовую, а масляные картины висели в центральной комнате, но здесь все равно ощущался след Артема. Именно тут он проводил так много времени, стоя за мольбертом, сгорбившись в кресле за компьютером или графическим планшетом, творя истинную магию

   Сергей сел на пол и прикрыл глаза.

   
В тот день Артем рисовал с натуры заброшенный особняк, заставший еще царские времена. Бывший дворянский дом, насколько Сергей помнил, всегда стоял бесхозным. Дед рассказывал, что после революции его перепланировали под коммунальные квартиры и жителей расселили из дышащей на ладан развалины только в начале нулевых.

   Прошло два года после смерти Юрия Ивановича. Он завещал внуку все скромное имущество. Днями Сергей работал на стройке, а вечерами пропадал на оккультных сайтах, изучая симпатическую магию; пытаясь понять скрытые значения карт Таро и их связь с архетипами, уходившую глубже, чем он думал; прикидывал, где достать годные для работы ингредиенты масла Абрамелина и как сэкономить на церемониальных предметах.

   Сергей шел из магазина, прижимая к груди пакет с порванными ручками, но замер, заметив художника. Старый дом под кистью преображался: исчезала ветхость, выбитые окна снова были застеклены, барельефы на стенах сияли позолотой, из приоткрытой двери на ступеньки падал свет. И Сергей представил, что там, внутри, в роскошных залах с высокими потолками под переливы музыки кружат люди, то ли из прошлого, то ли из будущего.

   Художник обернулся и подмигнул.

   Так все началось.

   Все закончилось в темном переулке, залитом сине-красным мерцанием спецсигнала скорой.

   Но в тот день светило солнце, а город, словно повинуясь воле Артема, стал немного уютнее.

   
Сергей ударил кулаком по полу. Еще раз. Сильнее. Бил, пока боль не отдала в локоть, пока в глазах не потемнело.

   — Мне страшно, Тём, — сказал он вслух.

   Они пришли в дом.

   Тихо позвякивала посуда на кухне, в соседней комнате скрипели половицы. Пахло зимой. Скрипел снег. Хрустел лед. Выл ветер, и ему вторило что-то еще. Что-то очень большое. Плакало голосами мертвых, скормленных бабке, детей. Надрывно верещало сиреной скорой.

   Следовало начертить круг, взывать к кому угодно, молить о помощи, обещать взамен всё и больше, но Сергей не двинулся.

   — Мне страшно, Тём. Я не смогу.

   Чертовы Ворота ждали.

   Существо выло на одной высокой ноте.

   В углу чавкала бабка.

   Из зала донесся оглушительный грохот и треск.

   Там хранилась библиотека Юрия Ивановича и…

   — Нет! Сука, нет!

   Сергей кинулся в соседнюю комнату.

   Снегом кружили обрывки страниц, неспешно опускаясь на пол. Обложки грудой свалили в центре вперемешку с изорванными в клочья холстами и расколотыми рамами. Рядом с разнесенной в щепки дверью в кладовую лежал растоптанный копытами графический планшет и внутренности компьютера.

   
Артем не говорил о семье, а Сергей не спрашивал. Он стал ему новой семьей. И точка.

   Они прожили вместе долгие три года. Счастливые три года. Мечтали уехать к морю.

   Артем… Смешливый, постоянно растрепанный, неуклюжий, любивший чай и ненавидящий кофе, могущий в любой момент замереть и долго вглядываться в одну точку, а потом рассмеяться одному ему понятной шутке.

   Разбрасывающий вещи по всему дому. Рисующий. Спящий. Смеющийся над старыми комедиями и мюзиклами.

   Нарочитая непосредственность Артема, граничащая с инфантилизмом, иногда раздражала Сергея, до крика, до стиснутых зубов и мысленного счета. Но разве не все художники такие? Дети во взрослых телах, созидающие то, чего нет.

   Как бы то ни было, жизни без Артема Сергей уже не представлял.

   Не мог представить вечера без споров. Не мог представить дни без звонков друг другу.

   Да, они были счастливы.

   Но все имеет финал.

   То лето выдалось дождливым, иная осень проливает меньше воды. Сергей сидел в захламленной квартире старушки, уверенной, что на ней порча, раскладывал карты, а по подоконнику настойчиво барабанили капли.

   Ремесло долго не хотело даваться Сергею. Он бился в глухую стену, и, когда та наконец рухнула, он пребывал в растерянности, хватаясь за любой заказ, которых, благодаря сарафанному радио, с каждым днем становилось все больше. Не столько ради денег, сколько из желания убедиться, что способности, которые крепли с каждым днем, не игра воображения.

   Но этим вечером карты путались, не хотели говорить, впрочем, и без них было понятно, что главная проблема клиентки — ее мнительность.

   От старушки Сергей вышел в районе семи вечера, к тому моменту уже слегка распогодилось, но серый сумрак, захвативший улицы, не собирался никуда уходить, угрожал новым ливнем.

   Такси Сергей вызывать не стал. Огибая лужи, пошел к остановке.

   Пазик ехал нарочито медленно, подолгу задерживаясь на светофорах.

   Толпу и желтую машину реанимации у сквозного переулка Сергей заметил, как только вышел из автобуса.

   Мужик в кожаной куртке стоял рядом с полицейской буханкой, писал что-то в блокнот, рядом переминались с ноги на ногу два пэпээсника.

   Врачи в синих жилетах курили в стороне.

   Толпа гудела.

   Сергей медленно пошел в сторону переулка.

   Сперва ему показалось, что головой Артем лежит в обычной луже, но чем ближе он подходил, тем ярче вспыхивала мигалка скорой, тем отчетливее он видел, что лужа слишком уж маслянистая.

   Дыхание перехватило, он подскочил к Артему, упал рядом на колени.

   Подошел мужик в кожаной куртке.

   — Вы знаете его?! Вы родственник?!

   Но Сергей не мог говорить — он считал, понимая, что, если собьется, если цифры ускользнут — случится что-то очень плохое, что-то непоправимое.

   Светлые волосы Артема почернели и слиплись, левая сторона лица превратилась в сплошной синяк.

   Один.

   — Я повторяю вопрос! Вы родственник?!

   Два.

   — Они убежали вон в ту сторону.

   Три.

   — Майор полиции Кириенко! Кем вы приходитесь…

   Четыре.

   — Да совсем пацанята…

   Пять.

   — Дождемся труповозку и…

   Шесть.

   — Да он с ними не разговаривал даже! Я из окна видела! Они просто накинулись…

   Семь.

   — Вы родственник?!

   Сергей перестал считать, позволяя воскреснуть забытой с детства ярости. Темнота сгустилась, не оставив места другим эмоциям.

   — Ближе, — прохрипел Сергей.

   Их поймали тем же вечером.

   Три местных пацана, старшему едва стукнуло девятнадцать. Они божились, что не хотели убивать. Случайно вышло. Хотели просто проучить пидора. Ведь на районе все знают, что он пидор. А ходит по улицам гордый, ничего не боится. Одно слово — пидор.

   Тело Артема из морга забрала мать, отказавшись даже говорить с Сергеем. Похороны прошли без него.

   Пацаны давали показания, перебивая друг друга, рассчитывая на снисхождение.

   А ледяная, словно зима, ярость внутри Сергея шептала.

   Он никогда не связывался с чернушеством, но понимал: ни гоэтические ритуалы, ведущие к пространным разговорам с уставшими демонами, которые, если настойчиво приказывать, в лучшем случае могли показывать лоскутные обрывки прошлого и будущего, ни симпатическая магия, способная, дай бог, вызвать грипп, ему не помощники.

   Сергею следовало опуститься глубже. Много глубже.

   Спустя неделю после похорон Сергей купил водки и, дождавшись темноты, пошел на старое кладбище, раскинувшееся за городской чертой. У входа оставил две бутылки: одну для Хозяина погоста, другую для Хозяйки.

   — Черное дело пришел творить. Разрешения прошу.

   Издалека донесся собачий вой, с деревьев взлетели птицы, зашумела листва. Откуп приняли.

   Три безымянные могилы нашлись быстро, с каждой Сергей собрал по горсти земли.

   Холодный, далеко не летний ветер пронизывал до костей. Сергей вышел на кладбищенский перекресток и высыпал землю на каждую из сходящихся тропок, сверху полил водкой из третьей бутылки. Отпил сам, на языке остался привкус тины.

   — Братушки-чертушки, водочкой вас угощаю, с вами выпиваю и о помощи прошу.

   Кто-то сверлил взглядом спину. Деревья скрипели под порывами ветра. Со стороны могил доносились шепотки.

   Со следующими словами Сергей выплюнул в ночь всю ярость, кипящую внутри.

   — Развейте мудаков по ветру. А родных их поцелуйте крепко, пусть покой и сон забудут. Да станут слова мои тяжелее земли могильной, плиты надгробной, тоски посмертной. Быть тому.

   До суда не дожил ни один из убийц.

   
В магии необходим самоконтроль.

   Раз.

   Ты должен понимать и контролировать все мысли, желания, страхи.

   Два.

   Бессознательное не должно управлять тобой. Ты хозяин себе, а значит, хозяин мира.

   Три.

   Каждый человек — звезда. Но что если с рождения в тебе черная дыра, пересекая горизонт событий которой любое сияние исчезает?

   Четыре. Как Димка Игнатов.

   Пять. Как родители.

   Шесть. Как дед.

   Семь. Как Артем.

   Сергей стоял посреди бардака и считал.

   Панику удалось смирить, сознание — очистить, и теперь он понимал: оригиналы уничтожены, но картины живы в Сети, в «облаке», в телефоне, в конце концов. Кристально ясно Сергей ощутил, как часть него, самый темный кусок души, изо всех сил рвется пройти через Чертовы Ворота навстречу судьбе.

   «Что бы они тебе ни говорили, ты не такой».

   Он медленно, стараясь не смотреть на уничтоженные полотна, пересек комнату и замер у окна.

   Тучи разошлись, устав проливать воду. Выглянуло солнце. Хорошо проглядывался дворянский дом, который давным-давно рисовал Артем. В один момент администрация города спохватилась и решила восстановить объект культурного наследия, а впоследствии проявила невиданную щедрость и отдала здание под корпус краеведческого музея. Теперь оно гордо щеголяло отреставрированными барельефами и новыми стеклами.

   — Ты был рожден для избы, — раздался квакающий женский голос из угла. — Что тебе понравилось больше: целовать Димку Игнатова или бить его? Что принесло настоящее наслаждение? Разве ты не испытал блаженство, когда те трое смешались с грязью могильной? Ты ведь даже не видел их ни разу, а смел без жалости и сожаления… Разве ты не пытался представить, насколько им было страшно и больно? Неужели это может сравниться с ночами, которые ты делил с Артемом? Ответь честно и поймешь, что ты рожден для избы.

   Сергей резко развернулся, прошел в переднюю, достал из гардероба пуховик и накинул на плечи. Там, куда он идет, будет холодно.

   Немногочисленные прохожие шарахались от него, некоторые переходили на другую сторону улицы. Спроси их — они бы не смогли объяснить, чем их так напугал небритый мужчина с уставшими глазами, одетый явно не по погоде. Но инстинкт предупреждал о том, чего не мог знать разум.

   Сергей шел, а за ним след в след полз холод. И кое-что похуже.

   Он замер у первой же пары деревьев, стоявших достаточно близко друг к другу, и они неспешно сплелись ветвями, образовывая арку.

   Сергей подавил желание оглянуться и вошел в Чертовы Ворота.

   Шесть

   Пуховик не спасал от холода, который окружил Сергея, сковывая движения, мешая дышать полной грудью. От яркой белизны заболели глаза, он выставил перед лицом руку и поковылял вперед, с трудом вырывая ноги из сугробов, которые напоминали зыбучие пески. Замешкаешься, останешься на одном месте, и тебя медленно утянет на глубину, которой нет предела.

   Сквозь мельтешение снежных хлопьев Сергей отчетливо видел вдалеке бесчисленную вереницу бледных огоньков, дрожащих, как пламя свечей, но сияющих ярче, чем огонь маяка. Скоро Сергей понял, что не один. Рядом шли черти. Они напоминали сгустки черного дыма, постоянно меняющего форму. Силуэты ростом с ребенка могли через мгновение вымахать до высоты многоэтажного дома, а потом рухнуть вниз и стать не больше кошки. Через несколько десятков шагов из белой круговерти впереди выплыла низенькая, плотная женщина, ведущая за руку хныкающую девочку.

   — Твой… сука ты… вся в… сбежали… тварь…как и твой… — сквозь вой ветра долетали лишь обрывки фраз.

   — Стой, падла! Не смей! — заорал Сергей, рванул вперед, но вьюга взревела, ударила в грудь и опрокинула на спину.

   Он встал, отплевываясь от воняющего болотом снега, и огляделся. Мать с дочерью исчезли в метели.

   — Они уже возле избушки бабки, что зазвала тебя, а может, к другой старухе наведались или вовсе к какому-нибудь деду, но разницы нет, пидоренок. Конец один. — Смазанной линией перед лицом мелькнул черт.

   Сергей не ответил.

   — Они принимают любые угощения, но кишочки детские особенно любят, — раздалось справа.

   — Младенчиков от баб, которых мы брюхатили, тоже обожают. Бабы, которым некем расплатиться, могут нас хорошенько попросить, и мы поможем. — Слева.

   — Сестер, братьев, матерей, отцов жрут. — Сверху.

   — Ты отдаешь, а бабки и деды в обиде не оставят. — Из-под ног.

   — Что угодно попросить у них можно. Они нам прикажут дело сделать, а если надо, и сами поколдуют, но просьбу выполнят, только пожрут сначала, шалавы старые. Хочешь, расскажем секрет? — сказали черти хором. — Ни бабки, ни деды на самом деле не голодны. Им просто нравится жрать.

   И Сергей вышел к деревне.

   Штук двадцать низких изб, все как одна сколоченные из темной древесины, стояли прямой линией у косого обрыва. Их окна горели болезненно-белым светом, как флуоресцентная лампа в больнице, в глубине которой исчезает самый близкий человек.

   Сергей поднялся на крыльцо, толкнул тонкую скрипящую дверцу и вошел в комнату. Голая бабка с обвисшими грудями, ложившимися на толстый живот, сидела на корточках в углу пустой комнаты. Рядом стояла женщина, которая несколько минут назад шла сквозь пургу, у ее ног красным шматком лежала девочка.

   Сергей отшатнулся.

   — Он пытался остановить суку с ребенком! — завывали черти за окном. — Отпустить жратву! Шалавушка наша, старушечка, он не достоин!

   — Тихо! — оборвала их бабка и рассмеялась, из ее рта во все стороны полетели кровавые куски. — Ты ответил себе на вопросы, как я советовала? Твоя сила, твоя магия растет из темноты, из холода, что всегда был в тебе. Твоя ярость так прекрасна, так велика, что способна менять мир. Сигилы, ритуалы и прочая мишура тебе не нужны. Поэтому ты здесь.

   Бабка обернулась к женщине.

   — Он выполнит твою просьбу.

   Просительница упала на колени, прямо в лужу крови, растекающуюся из-под разорванного тела ребенка, и поползла к Сергею, оставляя на гнилом полу смазанный красный след.

   — Изведи его, миленький, сживи со свету. Пусть он сгниет. Он и его потаскуха. Пусть исчезнут.

   Женщина обняла Сергея за ноги.

   — Я кровь свою тебе отдала! Забирай и жри! Я приведу еще! Сколько хочешь, только сживи их со свету!

   — Прикажи чертям, Сереженька, — сказала бабка. — Скажи словечко-два, вложи в них злость свою, ярость, искренне вложи, да побольше, как тогда на кладбище, и чертушки послушаются. Не жалей, злости у тебя ведь с избытком, источник не иссякнет. Ты не представляешь, как это приятно. Прикажи чертям.

   Затихшая до этого момента темнота в груди распустилась перед глазами красными цветами. Сергей схватил женщину за волосы, поднял и ударил кулаком в лицо.

   — Зачем, сука?! Зачем?! Это стоило того?!

   Самоконтроль исчез, цифры, повторяемые раз за разом, забылись. Он повалил суку на пол. Ее толстое лицо скорчилось от боли и, казалось, обиды.

   Бабка пронзительно хохотала.

   Первый удар.

   Нос съехал набок.

   Второй удар.

   Губы лопнули.

   Третий.

   Лицо женщины исчезло, и теперь на Сергея смотрел Димка Игнатов.

   Четвертый.

   Теперь он бил молоденького парня с пухлыми губами и короткой стрижкой. Парень раскрыл рот, пытаясь безуспешно вдохнуть, вобрать в отказывающие легкие хоть немного воздуха и…

   Пятый.

   Новое лицо. Веснушчатое, с прыщами, рассыпанными по лбу, и бледной кожей, которая быстро начала наливаться красным. Жилы на шее вздулись, алая борозда вдавила кадык и…

   Шестой.

   Истощенный пацан с ввалившимися щеками и голубыми глазами. Потрескавшиеся губы двигались, шепча какое-то слово. Пацан хватался за него, будто слово могло спасти, прекратить то, что происходит. Если повторить достаточно много раз, тело перестанет жрать само себя и боль уйдет. И он повторял снова и снова, опять и опять, пока синеву его глаз медленно заволакивал белесый лед…

   Седьмой.

   Кулак замер у лица Артема.

   Сергей нежно дотронулся до окровавленных губ женщины, пачкая кончики пальцев красным, и встал. Просительница стонала, пуская алые пузыри, жалкая, обуреваемая болью и ненавистью, с разрушенным разумом.

   «Что бы они тебе ни говорили, ты не такой…»

   — Можешь убить ее, — сказала бабка. — Раздавить. Но потом. Сначала просьбу обязан выполнить. Так уж у нас заведено. Прикажи чертям.

   — Оно не часть меня…

   — Что?

   — Ты ошиблась. Моя сила идет не из этой мерзости, которая сидит внутри. Тьма — не часть меня. Ее мне дали в детстве и взрастили. Но я отказываюсь принимать ее. — Сергей тяжело дышал, слова вылетали со свистом. — Потом меня успокоили, похоронили во мне эту…грязь, но они ушли, и я дал слабину. Один раз. Этого хватило. Но больше… Нет… Больше не позволю. Она вросла в меня. Я не смогу ее выдрать. Но и принимать отказываюсь. Никогда не приму. И ты, сука, ошиблась. Охереть как ошиблась. Моя сила никак не связана с темнотой. Я творил с помощью дара зло, смешал… подарок с грязью. Оступился. Но его не смог окончательно замарать даже я.

   Бабка, покачиваясь, встала, макушкой она почти достигала потолка. Просительница поползла к выходу из избы, толкнула дверь, выпала на порог, где на нее скопом накинулись черти, влажно зачавкало. Сергей не сдвинулся с места.

   — Здесь живут те, кто превзошел человеческое! Те, кто принимает гостей с дарами слаще любых других! — закричала бабка. — И ты смеешь говорить, что я ошиблась! Я подготовила плоть для тебя! Подарок для новосельца! А ты хочешь отвергнуть нас?! Чертушки-братушки трудились денно и нощно, строя избу, но ничего, она достанется другому, а ты сгинешь, но сперва они порезвятся с тобой, трахнут так, как никогда не трахал твой дорогой мертвый пидор, а во время процесса будут жрать, жрать, жрать!

   — Ты ведь даже не представляешь, что впустила в деревню, верно? Да… Ты смотрела в меня, копалась в голове, ворочала мысли, но была так заворожена темнотой, что не увидела настоящий источник силы. Или увидела, но даже не могла предположить, что он настолько… могущественный. Или думала, что, когда Артем умер, вместе с ним ушла и его магия. — Сергей улыбнулся, видя, как меняется лицо бабки. — Я никогда не был магом. Им меня сделал настоящий волшебник.

   Сергей зажмурился, вызывая в памяти картину Артема.

   Волны шелестели галькой. В доме тепло горел свет, на ступеньках стоял добрый волшебник с изумительно-светлыми волосами, держал в руках керосиновую лампу, протягивал Сергею. И тот принял подарок.

   — Разорвите! — завизжала бабка, и черти, разбив стекла, снеся дверь с петель, влетели в избу.

   Сергей присел и, прежде чем когти успели вонзиться в него, окровавленным пальцем нарисовал на полу схематичное, по-детски простое, изображение керосиновой лампы, подхватил картину, обретшую плоть, и вскинул над головой, развеивая чертей.

   — Вы уничтожали это первым, входя в дом. Даже совсем слабые проблески этой силы пугают, раздражают, верно? — Сергей шагнул к бабке, и та отскочила к стене, в ее глазах он с удовлетворением увидел страх. — Всегда есть антипод. Верх и низ. Искусство, ха. Высота… Артем прав. Я понимал… Всегда понимал.

   — Ты не сбежишь, — растерянно лепетала она. — Ты слишком глубоко. Но я могу открыть дверку, через которую уходят просители. Мы оставим… Мы забудем… Мы…

   Сергей размахнулся и запустил в тварь лампой.

   Сперва занялись ее волосы, а потом она целиком превратилась в клубок нарисованного, масляного огня, пламя переметнулось на стену, запах гари забил вонь зимнего леса и болота. Сергей выскочил из дома и едва удержал равновесие, поскользнувшись на внутренностях просительницы.

   На улицу выходили деды и бабки, все на одно лицо. Худые, высокие, но с пухлыми животами, у многих из пастей свисали кровавые лоскуты. Рядом с ними шли ничего не понимающие просители, молили вернуться обратно в избу, продолжить творить темное древнее таинство, которое уничтожит чью-нибудь жизнь.

   В небе танцевали черти, сплетались в кучу, смешивались со снегом и тучами.

   — Ты не уйдешь отсюда, — визжали деды с бабками. — Мы глубже, чем ты можешь представить.

   Сергей не знал, понимал ли Артем свою истинную силу. Вручил ли он Сергею дар колдовства намеренно, искренне и наивно веря в то, что тот будет использовать его исключительно во благо. Или это вышло случайно из-за обычной шутки и попытки поддержать.

   Возможно, Артем просто рисовал, не осознавая, что искусством меняет реальность.

   Возможно, он догадывался, на что способны его картины.

   Возможно, истина была где-то посередине.

   Сергей не знал.

   Он был уверен в одном: Артем любил его, а он любил Артема. Так какая разница?

   Он сел на землю, зажмурился и увидел, как стоит с Артемом на берегу моря.

   Пальцы выводили на снегу одну черту за другой.

   В рисовании волн на самом деле нет ничего сложного. Линиями обозначаем завитки, штрихами придаем глубину, барашки морской пены рождаются из полукругов.

   Сергей дорисовал и встал, запрокинув голову к небу.

   Черти в бешеном танце сплелись в одно создание. В нем мелькали цепи, внутренности, лица. Его окружали хлопки выстрелов, крики умирающих, грохот рушащихся домов. У него не было собственного лица, но имелись миллионы чужих, сменявшихся каждый вдох и выдох.

   Тварь возвышалась над избами. Тень черная будто смоль, будто ненависть внутри маленького испуганного мальчика, покрывалом легла на снег.

   Издалека донесся шум волн. Море приближалось.

   Огромная лапа схватила Сергея, переломила. Кости сломались легко, точно стекло, внутренности смешались, изо рта хлынула кровь. И когда хватка разжалась, на землю рухнула сломанная кукла, в которой едва теплилась жизнь, поддерживаемая лишь рокотом воды.

   Море приближалось.

   Кровь хлестала изо рта на снег сплошным потоком, сломанные ребра впивались во внутренности, в теле не осталось ни одной целой кости, но Сергей не чувствовал боли. Он слышал волны. Их шелест состоял из мелодий старого магнитофона, хруста книжных страниц, шуршания стилуса, скрежета карандаша, смеха деда, голоса Артема. Волны пахли «Примой» и масляной краской.

   Море приближалось.

   В угасающем сознании родилась мысль, что он не победил. Вода сметет деревню, но избы восстановят, черти не знают усталости. Найдутся новые жители, и от просителей опять не будет отбоя. Все начнется сначала.

   Он не победил.

   Но добавил несколько мазков к картине, которую одни бесконечно рисуют, а другие пытаются стереть.

   Перед взглядом мелькали паникующие бабки с дедами и растерянные просители. Среди всей этой сутолоки Сергей наконец-то увидел Артема с Юрием Ивановичем.

   В самом конце остались только они. Прочее исчезло, словно неудачный штрих, стертый ластиком.

   Семь

   Море пришло.
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    Ки Крестовски

    Мутная вода
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1. Конец

   Конец света наступил тридцать два дня назад, если верить Тониному дневнику.

   Тоня своему дневнику верила. Не факт, конечно, что в официальной хронике апокалипсиса именно эту дату назначили бы точкой невозврата.

   Но теперь некому было составлять официальную версию.

   Тоня встала с постели. Ей опять приснилась бабушка. Кошмары с ее участием всегда были частыми ночными гостями, но с наступлением конца света их визиты стали еженощными. Не желая вспоминать подробности отвратительного сновидения, Тоня поспешила отметить новую дату в тетради с голубым китом на обложке и заняться своими рутинными заботами.

   Как и каждый предыдущий, этот день начался с пересчета запасов: шесть зажигалок, три коробка спичек, две с половиной упаковки маленьких свечек, тринадцать больших свечей, четырнадцать пачек влажных салфеток, пачка спиртовых салфеток, две с половиной упаковки ватных дисков, семь бутылок с моющим средством для стекол, девятнадцать пузыриков с дезинфицирующим гелем для рук, восемь бутылок водки, одна бутылка пищевого спирта — пустая на треть, — четыре стопки чистых тряпок и ветоши.

   Хуже всего дела обстояли с водой. На сегодняшний день у Тони оставалось всего семь литров чистой воды.

   Она записала все запасы в тетрадку с хозяйственными расходами. У нее еще была тетрадь с продовольственными расходами, но пару дней назад в нее стало нечего записывать, поэтому Тоня пропустила этот ритуал и приступила к ежедневной чистке квартиры: протерла пол моющим средством, прошлась по всем поверхностям сначала влажными салфетками, потом моющим средством, обработала ручки дверей, помыла окна — в тщетной надежде, что это хоть немного отобьет тянущийся с улицы болотный душок. Использованные тряпки, салфетки и диски она выкинула в окошко вместе с пакетом, в который справила нужду.

   Отходы плюхнулись в беспросветно-мутную воду, стелющуюся до горизонта. Ее уровень поднялся уже до восьмого этажа. Еще один этаж — и потоп доберется до Тониной квартиры.

   Тоня отметила это на удивление равнодушно. Пару недель назад, когда она заметила, что вода прибывает все быстрее с каждым днем, у нее едва не началась паническая атака, а теперь она чувствовала себя слишком голодной и измученной, чтобы волноваться о будущем.

   Закончив с уборкой, Тоня зашла в ванную и зажгла свечу. В полумраке, едва разгоняемом хилым огоньком, она разделась и занялась тем, что называла «очищением».

   Шипя от боли, она тщательно обтерла все тело спиртом, разбавленным водой. Средства для ухода у нее давно иссякли, поэтому залечивать воспаления на коже, появившиеся от ежедневных жестких процедур, было нечем. «Это не моя боль. Это грязи больно, — утешала она себя, торопливо смывая спирт чистой водой из пластиковой бутылки. — Это грязь шипит и корчится, пока убегает с меня».

   Ее любимое полотенце с китенком висело здесь же, на остывшей батарее. Иногда у Тони проскальзывала мысль воспользоваться им, чтобы поностальгировать о той далекой «жизни-до-конца-света». Но потом она вспоминала, что после этого ее сознание обратит пушистое полотенце в отвратительный кусок ткани, пропитанный несвежей водой, а стиральной машинки, способной разрушить злую магию мизофобии, у Тони теперь не было.

   Нет, мимолетная иллюзия прежней жизни не стоила того, чтобы лишать этого улыбающегося китенка почетной роли декорации.

   Закончив с мучительной процедурой, имитирующей душ, Тоня смочила лосьоном ватный диск, промокнула лицо, протерла уши, шею. Вычистила грязь из-под ногтей зубочисткой. Отмерила стаканчик воды, выдавила немного пасты на щетку. Живот жадно заурчал, стоило языку почувствовать сладкую пасту. Во время чистки зубов Тоне пришлось бороться с отчаянным желанием проглотить ее.

   Борьба закончилась со счетом один-ноль в пользу Тони.

   После чистки Тоня вымыла щетку и обработала ее спиртом. Запасы одноразовых зубных щеток иссякли, и теперь приходилось тратить время на нудные процедуры, чтобы продлить жизнь многоразовых.

   Вытеревшись бумажными полотенцами — два кусочка на тело, один на руки, два на ноги, — Тоня прошла в комнату.

   К ее огорчению, одноразовые трусы оказались последними в упаковке. Стирка возглавляла список проблем, которые оставались для Тони непреодолимыми.

   Лишь вчера появился слабый проблеск надежды на их решение. Потому что вчера, к огромному счастью Тони, наконец-то прошел дождь — первый с наступления конца света.

   Тоня уставила крышу многоэтажки ведрами и тазиками сразу же, как только заметила, что вечная серая дымка на небе начала темнеть. А потом вернулась в квартиру и начала молиться — сама не зная кому, ведь она всегда считала себя атеисткой, — чтобы сгущающиеся тучи разразились дождем, которого мир не видел уже больше месяца.

   А теперь, когда ее первая молитва была услышана, Тоня молилась о том, чтобы дождевая вода оказалась нормальной.

   Не мутной.

   Но как бы сильно Тоне ни хотелось поскорее подняться на крышу и проверить тазики с ведрами, она не могла позволить себе пренебречь хотя бы одним из ежедневных ритуалов. Лишь благодаря дисциплине она избежала участи, постигшей остальных.

   Поэтому, закончив одеваться, она натянула поверх одежды рыбацкий комбинезон, который нашла в квартире вечно пьяного соседа сверху. Потом обула ноги в резиновые сапоги с надставкой на шнурке, затянула их потуже. Как всегда, примотала верхнюю часть сапог скотчем к ногам. Поверх комбинезона накинула пластиковый дождевик, натянула резиновые перчатки, примотала их скотчем так же, как сапоги, надела очки для плавания, медицинскую маску.

   А потом отвернула замок на двери и вышла на лестничную клетку.

   Даже днем здесь царил полумрак.

   Как и всегда.

   Небо было постоянно затянуто белесой пеленой, и тусклый свет солнца едва пробивался через маленькое подъездное окошко вместе с тяжелым болотным духом.

   Трупы мирно лежали на своих местах.

   Как и всегда.

   Самым пугающим в них было то, что они не менялись — вместо того чтобы разложиться, они ссохлись, словно рыбьи тушки на солнце. Почему мутная вода так странно подействовала на человеческие тела, Тоня не знала.

   Иногда Тоня думала, что их можно поскидывать в воду с чьего-нибудь балкона. Но при одной лишь мысли о том, что придется прикасаться к чему-то настолько грязному, как труп, на нее накатывала тошнотворная паника, заполняя мозг бормотанием: «Грязь заразна, грязь разъест пластик, ткань тоже разъест, грязь просочится под кожу, разольется по всему организму, заразит твою кровь, иссушит тебя, как их всех…»

   Нет, уж лучше потерпеть соседство с трупами, чем проходить через ту чудовищную трансформацию, которая убила ее соседей.

   Они, по крайней мере, умирали все вместе.

   А Тоне придется встречать смерть так же, как она встречала конец света — в полном одиночестве.

   Для Тони он наступил, когда оборвались линии всех магазинов с курьерской доставкой. Судя по звукам ада, доносившимся снаружи, для остальных он наступил несколько позже.

   Первое время лишь дети ревели чаще обычного да машины скорой помощи приезжали в их тихий дворик почти каждый час. Позже Тонин сосед сверху начал блевать в туалете — она слышала его почти каждый раз, когда заходила в ванную. Пару дней спустя плохая звукоизоляция, свойственная девятиэтажным панелькам, дала Тоне понять: в мире за стенами ее безопасной квартирки творится что-то неладное, крайне неладное.

   Мокрые звуки рвоты, выплескивающейся на пол, доносились из-за каждой стены, из подъезда и с улицы. Мужчина, живший через два окна от Тони, изверг содержимое желудка прямо с балкона, окатив ограждение и часть стены. Позже его блевотина застыла, потрескавшаяся и черная, словно засохшая кровь.

   Вместе со звуками недомогания нарастали крики о помощи, крики гнева, крики боли, стоны, младенческий рев, мужское рычание, высокий женский плач. Иногда в квартирах что-то грохотало, иногда кто-то разражался особенно страшным и резко обрывающимся криком. Один раз, уже ближе к концу, где-то на верхних этажах отчетливо прогремел выстрел. Порой крики, грохот и плеск блевотины перемещались в подъезд. Это пугало Тоню так сильно, что в своих кошмарах она начала слышать чужие предсмертные крики вместо привычного бабушкиного хрипа.

   Самым страшным был момент, когда кто-то или что-то с силой ударилось в ее дверь под пронзительный вопль «не на-а-ада-а-а!!.»

   Дважды она видела, как люди выбрасываются из окон.

   Первым был какой-то толстый парень в семейных трусах. Лежа в брызгах крови на асфальте, он напоминал треснувший арбуз серого цвета.

   Второй прыжок был парным. Первым из окна вылетел мальчик лет пяти-шести, заходясь отвратительным, ввинчивающимся в уши визгом. Когда его тельце глухо хрустнуло об землю, следом прыгнула молодая женщина — вероятно мать, милосердно прикончившая собственного ребенка прежде, чем лишить жизни саму себя.

   Но Тоня не могла ее осуждать. Даже с девятого этажа она видела, что кожа мальчика стала изжелта-серой. Это означало, что ему уже не помочь.

   Информация о цвете кожи была единственным полезным сведением, которое Тоня успела увидеть в Интернете. Были еще «гениальные» выводы о том, что именно вода стала причиной загадочного заболевания, за пару часов охватившего все человечество. Даже чувствуя первые признаки недомогания, люди продолжали полоскать горло, чистить зубы и заваривать чай водой, в которую уже просочилась ее загадочная мутная сестра — но в таких мизерных количествах, что никто и не заметил, пока не стало слишком поздно.

   Такой вывод Тоня сделала из собственных наблюдений. Написать об этом в Интернете никто не успел — все случилось слишком быстро.

   Скорые перестали приезжать уже через пару дней после начала паники. Интернет-активность продержалась примерно на полсуток дольше. Потом в дома перестали подавать электричество. Пик всеобщего отчаяния, убийств и самоубийств пришелся день на четвертый-пятый. Тогда же земля внизу начала покрываться слоем той же мутной воды, которая уже почти неделю убивала человечество. Никто не знал, что она собой представляет и откуда прибывает. Тоня тоже не знала, однако ясно понимала, что теперь пути к спасению отрезаны окончательно.

   На шестой день еда в Тонином холодильнике испортилась. Через семь дней стихли последние стоны в соседних квартирах. Через восемь дней исчезли даже голоса птиц, остался лишь тихий плеск воды снаружи. К тому моменту ее общий уровень, покрывающий землю, поднялся до подоконников на первом этаже. Непроглядно-мутная, она похоронила под собой асфальт, бордюры, клумбы и газон. Если бы кто-то отважился выйти на улицу, ему пришлось бы плескаться по плечи в этой дряни.

   Но в живых уже не осталось никого, кроме Тони, которая даже за пределы своей квартиры не выходила последние два года.

   На десятый день начали иссякать запасы круп и консервов. На двенадцатый Тоне хватило мужества признать, что пополняться они не собираются.

   Пришла пора изменить своему затворническому образу жизни, пока он не стал причиной ее смерти.

   За дверью квартиры царила тишина. За стенами тоже. В глазок Тоня не увидела ничего подозрительного, кроме темных полос то ли крови, то ли блевотины на полу и стенах. Все говорило о том, что снаружи ее не поджидает никакой опасности.

   Тоня начала готовиться к вылазке.

   Она наскоро соорудила защитный скафандр из старой куртки, хозяйственных перчаток и рыбацких сапог. Немного подумав, перемотала скотчем рукава и штанины. Уже взялась было за ручку двери, но подумала еще немного, вернулась в квартиру и нацепила на лицо медицинскую маску и очки для плавания.

   После этого она собрала в кулак все свое мужество и вышла в подъезд.

   Впервые за последние два года.

   У лестничного пролета валялся сосед из сто семьдесят шестой. Тоня обошла осторожно его кругом.

   Он походил на сушеную воблу. Казалось, из его желто-серого тела выкачали всю влагу. Кожа облепила кости так плотно, что под запавшими щеками вырисовывались очертания зубов и челюстей. Тело усеивали странные наросты, напоминающие чешую, и непонятные отверстия, напоминающие расширившиеся до неприличных размеров поры. Глазницы зияли парой черных провалов, а глаза превратились в два комочка, похожих на перепеченные в уголек яблоки. Сосед был без футболки, поэтому Тоня видела выпирающие бугорочками внутренности в районе живота. Пахло от трупа солью.

   Теряющаяся на побуревшей коже татуировка служила единственным напоминанием о том, что некогда эта сушеная мумия была человеком.

   Это было почти месяц назад. С тех пор тело соседа совершенно не изменилось.

   Дверь в его квартиру тоже оставалась приветливо приоткрытой — как и в тот день, когда Тоня впервые за два года вышла на лестничную клетку.

   Она помнила, как приступила к мародерскому налету, вздрагивая от шороха собственной одежды и лихорадочно вертя головой во все стороны. В результате проделанной операции ее рюкзак пополнился на одну открытую коробку геркулесовой каши, два пакета макарон-ракушек, три банки рижских шпрот, одну банку кабачковой икры, две пачки сахара-рафинада — одну полную и одну неполную, — восемь конфет «Белочка», почти нетронутую пачку печенья «Мария», два коробка спичек, одну большую, наполовину полную, бутылку водки «Зимняя дорога» и одну маленькую, целую, бутылку водки «Ржаная». Употреблять водку Тоня не собиралась, однако подумала, что ею можно будет обтираться, чтобы экономить воду для мытья.

   К ее большому огорчению, именно воды в квартире не нашлось. В нынешнем положении она была самым ценным и самым расходуемым ресурсом.

   Поэтому Тоня отнесла находки в свою кладовку и отправилась исследовать другие квартиры.

   Ей повезло — большинство дверей было не заперто. Может быть, люди оставляли их открытыми для врачей скорой помощи. А может быть, в какой-то момент всем стало просто плевать на такие мелочи.

   Некоторые квартиры пустовали. В других встречались тела хозяев. Почти все они претерпели одинаковые изменения — их желтовато-серые сухие трупы в дырявой одежде ничем не отличались от трупа соседа из сто семьдесят шестой.

   Но каждый встретил смерть по-своему.

   Женщина из квартиры, заваленной книгами о массаже и упаковками с одноразовым бельем, съежилась в углу комнаты. Точнее, съежилось то, что от нее осталось, — сероватые мощи в домашнем розовом костюмчике.

   Эта квартира была единственной, в которой аромат благовоний и индийских палочек немного перебивал вездесущий болотный запах.

   Старушка, в чьем жилище нашлась лишь пара пряников да кошачий корм, сидела в кресле перед выключенным телевизором. Похоже, события последних дней никак не повлияли на привычный уклад ее жизни. Кошку Тоня нигде не обнаружила.

   Трупы животных ей вообще практически не попадались. Наверное, неразумные твари пытались спастись вплавь.

   Большинство же хозяев нашли другой выход из ситуации.

   Одна женщина, в квартире которой Тоня разжилась детским печеньем и сухими завтраками, лежала под аптечкой в луже засохшей черной пены. Вокруг трупа были разбросаны пустые пузырьки и блистеры из-под таблеток. В соседней комнате стояла двойная коляска. Там лежала пара годовалых младенцев. Коляска была залита кровью, а шеи обоих малышей украшали глубокие ухмыляющиеся разрезы. Их кожа, почти не тронутая дырами и наростами, успела лишь слегка поменять оттенок — наверное, после смерти процесс трансформации остановился.

   В другой квартире, оказавшейся кладезем шоколадных батончиков и лапши быстрого приготовления, на дверном косяке болталось тело молодого мужчины. Тоня с трудом преодолела отвращение, чтобы заставить себя протиснуться мимо трупа. Заметив решетку поперечных шрамов на его запястьях, она задумалась, испытал ли этот бедолага облегчение, когда получил столь веский повод уйти из жизни?

   Похоже, Тоне встретился еще один самоубийца во время ее экспедиции, но она не была уверена. В обшарпанной бедной однушке, где не нашлось ничего полезного, дверь в ванную оказалась закрытой изнутри. Оттуда тянуло чем-то настолько мерзким, что Тоня решила не проверять, обнаружится ли там склад гнилого мяса или же труп со вскрытыми венами.

   В паре квартир Тоня нашла даже врачей в белых медицинских скафандрах.

   Первый свернулся клубочком на узком драном диване в гостиной. В спальне этой же квартиры Тоня нашла два лежащих на кровати тела. Подушки были залиты черной рвотой, а одеяло усеивали крупные дыры. Такие же дыры украшали и скафандр мертвого врача.

   У врача из другой квартиры тоже были дыры в скафандре — только узкие и малочисленные. Похоже, их нанесли ножом. Других тел в квартире не обнаружилось.

   Кто и за что убил врача, Тоня так и не поняла.

   В несколько запертых квартир Тоня проникла через балконы соседних. Мутная вода тогда еще плескалась на уровне второго этажа, поэтому можно было спокойно перелезать через перегородки балконов. К сожалению, большинство дверей и окон оказались с ударостойкими стеклами, разбить которые Тоня не смогла.

   Сейчас, когда ее желудок скручивало от голода, она жалела, что не проявила тогда больше изобретательности и не обнесла все квартиры в своей девятиэтажке.

   Месяц назад она могла спокойно спуститься до третьего этажа. А на сегодняшний день в ее распоряжении остался лишь один этаж — девятый. Бетонная лестница, уходящая вниз, упиралась уже не в пролет восьмого этажа, а в непроглядную мутную воду, любой контакт с которой означал мучительную долгую смерть.

   Тоня надеялась, что рано или поздно вода остановится или пойдет на убыль. Она прекрасно осознавала всю глупость этой надежды, но так же осознавала, что если перестанет надеяться, то сойдет с ума от страха.

   А пока вера в лучшее придавала ей сил, она могла действовать. И верила, что вода, упавшая с неба, окажется прозрачной. Это будет означать, что она пригодна для еды и мытья.

   Очнувшись от воспоминаний, в которые ее затягивала голодная слабость, Тоня поднялась по железной лесенке к люку, раскрыла его и вышла на крышу.

   На нее дохнуло болотом.

   Пластиковые ведра и разноцветные тазики пестрели на неровном покрытии, как игрушки в песочнице. Они были полны до краев.

   Полны густой, непроницаемой, мутной воды.

   Так Тоня и стояла над ними, отказываясь верить в увиденное, пока из глубины тазика не вынырнуло грязное бабушкино лицо. Уставившись на Тоню одним, полным упрека мутным глазом, оно сказало:

   — Ишшпашькать.

   Тоня отшатнулась так резко, что упала на жесткую поверхность крыши, содрав локти до ссадин. Она попыталась подняться, но ослабевшие руки предательски подогнулись и уронили ее обратно. На этот раз Тоня ударилась челюстью и до крови прикусила язык, противно хрустнувший на зубах.

   Больше она не пыталась подняться. Лежа под перекрестьем толстых проводов, напоминающих о павшей цивилизации, Тоня плакала, слеза за слезой лишая свое тело драгоценной чистой влаги.

   Мутная вода невозмутимо плескалась несколькими метрами внизу.

   Она потихоньку поднималась выше.

   2. Перелом

   Омерзительно-теплая жижа заполняла собой весь мир. Она затекала в рот и ноздри, перекрывая доступ к воздуху.

   Вода пахла прокисшим потом, грязной одеждой и нечистотами. Хотя нет…

   Так пахло не от воды, а от бабушкиных пальцев, которые впивались в Тонину шею отросшими ногтями.

   Тоня помнила день, когда впервые за ее жизнь — тогда еще совсем короткую, длиной всего в четыре годика, — бабушка обрела плоть. До этого она была лишь тенью в посеревшей ночнушке, которую мама иногда выводила в ванную, морща нос и отворачиваясь.

   А иногда — страшным неразборчивым воем из-за двери, запертой на внешнюю щеколду.

   — А как ей было не сойти с ума?! — орал папа каждый раз, когда у бабушки начинался очередной приступ и мама со слезами спрашивала его про дом престарелых. — Огонь да бомбежки в детстве, голодная деревня в юности, крах родного СССР к старости — она, что ли, виновата в этом? А в смерти своего любимого мужа, может быть, тоже, да? Или в том, что из-за ее дара ясновидения к ней постоянно обращались то матери погибших детей, то следователи с очередным висяком? Да ты хоть знаешь, сколько сил моя мать отдала этому проклятому дару, пока помогала другим?! Она всю жизнь была мудрой и уважаемой женщиной! Ведуньей, способной предсказывать будущее и слышать голоса предков! Она заслужила встретить конец своих дней дома, в семье, а не в каком-то государственном клоповнике!

   Так говорил папа, не выпускавший бабушку из ее замаранной нечистотами комнаты, на стены которой узница бросалась в припадках «видений». Повзрослев, Тоня догадалась, что никакой это был не «дар», а всего лишь галлюцинации — предвестники шизофрении, тлевшей в бабушкином разуме всю жизнь.

   Однако встретить смерть дома ей было не суждено.

   Бабушка выломала дверь своей комнаты и сбежала из дома вместе с четырехлетней Тоней в один из тех редких вечеров, когда обоих родителей не было дома — кажется, маме стало плохо, и папа повез ее в больницу.

   Перепуганная Тоня не посмела сопротивляться грязной полуголой старухе с выпученными глазами, на которую внезапно накатил резкий, поистине паранормальный прилив сил, свойственный сумасшедшим.

   Она лишь хныкала, чувствуя на своем запястье болезненную хватку липких пальцев, и пыталась отвернуться, чтобы не вдыхать исходящую от бабушки вонь, но при этом продолжала послушно ковылять за ней через квартиру, в подъезд, на улицу…

   Бабушка, странно сосредоточенная, лишь тихо бормотала себе под нос:

   — Я должна тебя испачкать. Испачкать.

   В исполнении ее беззубого рта это звучало как «ишпашькать».

   Квартира Тониных родителей находилась недалеко от большого лесопарка, поэтому они быстро скрылись во мраке деревьев и ни один прохожий не успел их заметить — ни старуху в грязной ночнушке, ни девочку в обмоченных от страха колготках; ни того, что они обе идут по улице босиком; ни того, что бабушка время от времени разражается безумным хихиканьем; ни ее странной приплясывающей походки… Бабушка двигалась быстро и уверенно, словно до такой степени точно знала, куда нужно идти, что даже темнота вкупе со старческой подслеповатостью не могли ей помешать.

   Один из первых Тониных психотерапевтов предложил несколько натянутых версий по поводу того, каким образом подслеповатая бабушка нашла болото в кромешной тьме ночного лесопарка: случайность, интуиция, стечение обстоятельств… А вот на вопрос, зачем бабушка начала топить маленькую Тоню в этом болоте, он разражался туманными речами об иррациональности, бредовых идеях и немотивированной жестокости. Строил сложные предложения, сыпал терминологией, задавал Тоне вопросы, сводившиеся к одной простой идее: понимает ли она, что в случившемся нет ее вины? Утешал, успокаивал, приводил доводы, говорил, говорил, говорил…

   Бабушка тоже не переставала говорить, пока давила ладонью на лоб захлебывающейся Тони.

   Тоня плохо помнила, как они нашли в лесопарке это чертово болото.

   Зато хорошо помнила костлявые пальцы, впившиеся в плечи мертвой хваткой, и землю, ушедшую из-под ног.

   В следующую секунду густая жижа залила Тоне рот, превратив крик ужаса в кашляющий писк. Тоня забарахталась, пытаясь выбраться, но сверху навалились бабушкины руки — страшные, жесткие, когтистые — и начали погружать ее в податливую грязь.

   Над Тониной головой зазвучало бормотание, из которого ей четко запомнилось лишь бабушкино «ишпашькать». А потом мутная вода заполнила собой весь мир, залилась в глаза, в уши, в ноздри, тонкими струйками полезла вглубь горла. Все Тонино естество схлопнулось в противостояние двух могущественных сил: желания вдохнуть и желания перекрыть воде доступ к легким. Адреналиновый ужас сменился тупой паникой, когда все тело начала бить судорога от нехватки кислорода, и девочка почувствовала, что собственное горло вот-вот предаст ее, бездумно вдохнет в себя густую плотную грязь…

   Как вдруг давление рук исчезло. Тоня мгновенно перевернулась, нащупала ручонками твердую поверхность под толщей грязи, перевернулась и наконец-то сделала жадный вдох. Далеко позади слышалась череда высоких истерических звуков, но Тоня, не обращая на них внимания, поднялась и побежала так быстро, как ей только позволяла достающая до колен грязь.

   — Сто-о-о-ой! — взревел за ее спиной бабушкин голос, но Тоня даже не обернулась.

   Две большие ноги зашлепали по грязи. Девочка с ужасом поняла, что сумасшедшая старуха пустилась за ней в погоню, и в последнем отчаянном рывке вырвалась из грязевой лужи на твердую почву. Она уже приготовилась бежать со всех ног, прямо в темноту леса, не разбирая дороги… Как вдруг послышался шумный всплеск и тихий — но отчетливый, слышный поверх отчаянного биения сердца и мешанины прочих звуков, — хруст.

   В тот же миг злой бабушкин вопль оборвался.

   Тоня обернулась.

   Бабушка лежала посреди лужи, смешно вытянув руки и ноги. За одной из ног по кромке грязи тянулся длинный скользкий след. Из ее лба торчал вверх витой обломок железного стержня. Измазавшая его кровь казалась черной в лунном свете. Тонкая тень трещиной пересекала бабушкино лицо, которое наполовину выглядывало из грязи, глядя на Тоню одним остекленевшим глазом.

   Глаз смотрел с укором.

   Позади бабушки какая-то незнакомая тетя привязывала истерически лающую собаку к остову канализационного люка, вылезшего из-под земли.

   — О господи ты боже мой! О господи ты боже мой! — словно заевшая пластинка всхлипывала тетя, подбегая к Тоне, оцепеневшей под стеклянным взором бабушкиного глаза.

   Потом были тетины причитания, бесконечный собачий лай, рука с красным лаком, стискивающая грязную Тонину ладошку, мелькающие деревья, которые вскоре сменились городскими фонарями. Потом блеск сирен, голоса милиционеров, снова бесконечный собачий лай, смертельно бледное лицо папы, белая машина скорой…

   И мертвый, немигающий, полный упрека бабушкин глаз, чей взгляд, казалось, до сих пор упирался в Тонину спину — несмотря на то, что болото осталось далеко позади.

   Уже будучи взрослой, она узнала, что небольшое болотце находилось прямо над перекрытием старых канализационных каналов, проходящих через лес. Только благодаря этому Тоня смогла выбраться из трясины, нащупав под ней твердый бетон. Она часто думала, что это крайне иронично — канализация помогла ей сохранить жизнь, отравленную паническим страхом перед грязью.

   А еще она не знала, жалеть ли о том, что часть каркаса из железных прутьев, вытащенная наружу временем и разогнутая какими-то хулиганами, убила ее ненормальную бабушку.

   Один из психотерапевтов Тони только и занимался тем, что спрашивал ее: «Ты ведь понимаешь, что в этом нет твоей вины?»

   Пятый, кажется.

   Первым был детский психолог. Тоню отвели к нему после того, как ее начало рвать при каждом заходе в школьную столовую. В семь лет у нее не получилось внятно объяснить, что смесь пищевых запахов напоминала ей вонь бабушкиной ночнушки.

   Первого настоящего психотерапевта родители наняли после Тониного обморока в общественном туалете. От него Тоня узнала слово «мизофобия».

   К последнему психотерапевту, проводившему сеансы в режиме онлайн, Тоня обратилась сама, когда обнаружила, что уже два года не может заставить себя выйти из квартиры.

   Она неплохо держалась в период с двадцати двух до двадцати пяти лет. Терапия и медикаменты притупили ее паническую боязнь грязи, позволили вести какую-никакую социальную жизнь. Тоня даже начала встречаться с парнем.

   Из-за этого все и пошло насмарку.

   При попытке вступить с ним в близость Тоню накрыл невероятно сильный приступ. Она терпеливо принимала его слюнявые губы и потные пальцы — но не выдержала, увидев руку бойфренда, которой тот орудовал у нее между ног.

   Его рука была покрыта липкой слизью.

   Слизью, которая пахла чем-то, напоминающим запах бабушки.

   Тоню вырвало прямо на грудь опешившего парня.

   На следующий день она отправила ему короткое сообщение: «Нам лучше расстаться». Бедолага потом долго пытался до нее дозвониться.

   Она не отвечала.

   Она думала про мерзкую липкость между своих ног. Она думала о том, что это бабушка вытекала из нее. Психиатры обещали освободить ее, но от бабушки нельзя было освободиться — она уже пропитала все Тонино нутро насквозь.

   Тоня вспоминала коричневые мазки нечистот на бабушкиных лапах, когда смывала за собой в унитазе. Она думала о бабушкиной слюне, когда ела склизкую овсяную кашу. Вспоминала хлюпанье грязи, шлепая ботинками по зимней слякоти, и затекающую в рот теплую жижу, когда слышала журчание весенних ручейков. О бабушке ей напоминали запахи пота в автобусе, запахи бомжей на остановке, запахи гниения у помойки, случайные запахи в метро, привычные запахи в подъезде.

   Бабушка была везде, повсюду, просочилась, куда только можно, даже в романтические отношения, на изнанке которых таились пот, слизь и слюни.

   Лишь одна сфера осталась неприкосновенной для ее посягательств — Чистота.

   И Тоня начала окружать себя Чистотой.

   Ее квартира стала храмом Чистоты, нерушимым оплотом Стерильности.

   Каждый день Тоня уделяла минимум три часа влажной уборке, не оставляя бабушке даже малейшего шанса пробраться в ее сверкающее Чистотой убежище.

   Она быстро нашла удаленную подработку, чтобы не ездить по улицам, собирая там грязь и запахи, в глубине которых притаилась бабушка.

   Потом перестала выходить в магазин и начала заказывать доставку продуктов на дом.

   Коробки с продуктами она забирала в перчатках, которые потом выкидывала.

   Тоня перестала есть мясо и молоко — любая плоть и все, что было произведено плотью, напоминали ей о выделениях, источаемых бабушкиным телом.

   Шаг за шагом, кусочек за кусочком Тоня методично отрезала от своей жизни каждую деталь, оскверненную бабушкиной грязью. То, что для этого ей пришлось запереться в своем тесном, добела отдраенном бункере, Тоня осознала слишком поздно.

   У нее еще оставалась надежда вернуться к психотерапии и снова начать нормальную жизнь.

   Но потом по миру разлилась ее бабушка.

   Начав вытекать из обычных кранов в квартирах, она отравила воду, убила людей, покрыла земной шар непроглядной мутью, она была повсюду, ее становилось все больше, она подбиралась все ближе, и Тоне уже было некуда бежать…

   В пересохшем горле запершило.

   Тоня закашлялась и проснулась.

   Она по-прежнему лежала на жесткой колючей поверхности крыши.

   Тело неприятно ныло. Язык был охвачен мерзкой тупой болью, отдававшейся во всей голове. Рот заполнил металлический привкус.

   Застонав, Тоня села.

   По привычке она попыталась потереть лицо руками, но наткнулась на очки для плавания. От удара об поверхность крыши они треснули.

   Рядом все так же стояли ряды из ведер и тазиков. Вода в них по-прежнему была коричнево-мутной — как и та, что расстилалась до горизонта.

   «А ведь, должно быть, — рассеянно подумала Тоня, — затопило уже весь мир».

   Похоже, она долго провалялась без сознания. Пелена на небе расползлась в стороны, обнажив солнечный шар, который висел уже совсем низко. Его лучи раскрасили гладь мутной воды золотистыми отблесками, зажгли оставшиеся окна многоэтажек ослепительным сиянием. За их квадратными силуэтами плыли сбившиеся в кучи облака, которых Тоня не видела уже очень давно. В этой величественной тишине, нарушаемой лишь тихим плеском воды, закат солнца выглядел почти умиротворяюще.

   Наконец Тоня сумела подняться на ноги. Тело охватила необычайная легкость. Голода она почему-то больше не чувствовала. Если бы не боль в языке, Тоня бы подумала, что ее душа уже отделилась от тела и вот-вот воспарит вверх.

   Она решила, что будет отдыхать до завтрашнего дня. Вернется домой, на всякий случай проведет самые необходимые очистительные процедуры для тела, что-нибудь почитает до наступления темноты и ляжет спать.

   Возможно, она упустила из виду некоторые варианты спасения. Можно попробовать соорудить плот и доплыть на нем до одной из шестнадцатиэтажек. В них еще полно незатопленных этажей. Может быть, там она найдет еду и чистую воду. Вариант рискованный, но если все как следует продумать…

   Неожиданный звук заставил Тоню вздрогнуть и обернуться.

   Всплеск. Она отчетливо услышала тяжелый, мощный всплеск.

   Всплеск, разительно отличавшийся от любых звуков, которые Тоне доводилось слышать за последний месяц.

   Потому что его определенно издал кто-то живой.

   Не успела Тоня до конца поверить в то, что всплеск не был ее голодной галлюцинацией, как он повторился. На этот раз звук был долгим и ровным, словно по воде протащили что-то длинное.

   Шатающейся походкой Тоня доковыляла до края крыши. Крепко ухватившись за ограждение, она посмотрела вниз.

   Там, рассекая золотящуюся в закатных лучах воду, плыла куча сцепившихся серых тел.

   Что-то в их облике было настолько неправильным, что Тонино сознание отказывалось это понимать.

   Тела ритмично сжимались и разжимались, толкая собственную массу вперед. Жуткое озарение настигло Тоню, пока она наблюдала за безукоризненной синхронизацией их движений.

   Они не сцепились.

   Они срослись.

   Их части незаметно перетекали одна в другую, словно десятки восковых фигур свалили в кучу и обдали огнем. Чья-то рука, обнимающая чужую спину, терялась в ней кистью и локтевым сгибом. Наполовину обезличенная голова самым неприличным образом срослась с промежностью, примостившись между ног, стопы которых тонули в плечах. От кого-то осталась лишь спина, от другого — кусок ребра, третий врос в общую массу всеми пятью конечностями, выставив наружу лишь грудь и живот.

   Смутная мысль, связанная с дырявой одеждой на трупах, промелькнула в голове Тони — промелькнула и исчезла.

   Когда этот огромный ком сиамских близнецов, перетекающих один в другого, подплыл достаточно близко, Тоня поняла еще одну вещь.

   Это была не просто бесформенная масса. Все эти трупы срослись в единое… тело. Длинное, вытянутое, гибкое тело, напоминающее слизня или моллюска.

   Стоило Тоне об этом подумать, как тварь из людских трупов подняла из-под воды конусовидную голову.

   Голова выглядела так, словно восемь людей встали в круг спинами друг к другу. Их поясницы крепились к «телу» твари, а головы срослись небольшим кольцом. На их черепах, обтянутых серой кожей, еще проступали очертания лиц, поэтому Тоне показалось, будто из воды выглядывает идол многоликого языческого божества.

   Тварь приподняла голову еще выше и расширила круглый рот, обрамленный губами из слипшихся человеческих макушек.

   А затем упала обратно в воду.

   Тоня едва успела отскочить назад, чтобы не попасть под брызги. Когда плеск разволновавшейся воды немного поутих, Тоня вновь осторожно подошла к краю крыши.

   Многоликая башка совершала губами мерные пульсирующие движения, которые толкали ее вперед. Сросшиеся люди гроздью волоклись следом.

   Но даже когда монстр исчез вдалеке, Тоня продолжила пялиться в мутную воду.

   Теперь она видела.

   Видела куски серых тел, то и дело выныривающих из-под воды. Вон промелькнуло лицо, выросшее посреди живота, — словно карась, блеснувший бочком на солнце, — и вновь скрылось в непроглядной мути. Вот плоский комок слипшихся детских тушек проскользил по водной глади. А вот веер из человеческих ног, похожий на рыбий хвост, взметнулся в туче брызг и с шумом упал обратно.

   Мутная вода бурлила от кишевших в ней тварей, новых властелинов планеты, собравших себя из останков ее прежних жильцов.

   Мир не умер. Он изменился.

   Это осознание зачаровало Тоню.

   Она не помнила, как открывала люк, спускалась по лестнице, заходила в квартиру, освобождала себя от защитной одежды. Не помнила, в какой момент решила вернуться домой — похоже, ее перегруженный рассудок перешел в режим автопилота.

   Тоня пришла в себя возле письменного стола. Его ящик был выдвинут. Там лежала авторучка, украшенная брелоком в виде пароходика, и тетрадь с китенком.

   Тонин дневник.

   Не понимая зачем, она начала его читать.

   «День первый.

   Светлана Андреевна сказала мне вести дневник. Это нужно, чтобы наблюдать динамику терапии. Я никогда раньше не вела дневники. Не знаю, что писать.

   День второй.

   Светлана Андреевна сказала писать о чувствах, которые появляются у меня, когда я выполняю ее задания. Сегодня она сказала мне бросить посреди комнаты смятую бумажку и оставить ее так лежать на весь день. Бумажка раздражала. Других чувств не было.

   День третий.

   Сегодня мы говорили о бабушке. Терпеть не могу эти разговоры. После них у меня появляется странное ощущение. Мне кажется, будто я полна грязи. Еще мне кажется, что если я сделаю одно неосторожное движение, то расплескаю эту грязь и захлебнусь в ней. Надо сходить помыться.

   День четвертый.

   Светлана Андреевна сказала попробовать почистить место, где стоит мусорное ведро. Я попыталась, но не смогла. Было очень противно. После этого мне захотелось разрезать свою кожу. Светлана Андреевна говорит, что это желание наказать себя. Это не так. Мне просто кажется, что грязь впиталась в мою кожу. Теперь я очень хочу извлечь ее оттуда. Нужно отвлечься. Пойду позвоню в клининговую компанию.

   День пятый.

   Чистка мусорки была плохой идеей. Светлана Андреевна тоже это признала. Она сказала, чтобы я ни в коем случае не причиняла себе вред. Мне хочется снять с себя кожу и выстирать ее. Вместо этого я принимаю душ пять раз в день.

   P. S. Наверное, у меня галлюцинации. Под вечер мне показалось, что у водопроводной воды появился запах. Он слабый, но неприятный. Напоминает что-то из детства. Я не смогла заставить себя принять душ. Помылась питьевой водой.

   День шестой.

   Странно. Мне по-прежнему кажется, что от воды дурно пахнет. По-моему, это запах болота. Светлана Андреевна сегодня плохо выглядит. Даже по видеосвязи заметно, что она не выспалась. Она сказала, что это обонятельные галлюцинации на нервной почве. Посоветовала раз в день мыть руки водой из-под крана. Говорила что-то про образование новых нейронных связей. Думаю, ей хотелось поскорее закончить сеанс. Не могу заставить себя прикоснуться к этой вонючей жиже из водопровода. Я уже заказала шестьдесят литров питьевой воды, буду мыться ею.

   День седьмой.

   Светлана Андреевна отменила сеанс. Вода из-под крана по-прежнему воняет болотом. Я не знаю, галлюцинации это или нет, но не хочу соприкасаться с этой водой. К счастью, питьевую уже привезли. Продолжу мыться ею. Так спокойнее. Меня и без того достаточно нервируют соседи. Какие-то они шумные сегодня.

   День восьмой.

   Не могу дозвониться до родителей. Происходит что-то странное. Вода все еще воняет…»

   Описания последующих дней становились все скуднее.

   Они обрывались на записи: «День первый с наступления конца света. Я абсолютно уверена, что это он и есть».

   Дальше шли лишь сухие календарные отметки дат: «День такой-то с наступления конца света».

   Тоня поняла, зачем ей понадобился дневник.

   Она взяла ручку с брелоком, села за стол и начала писать.

   У нее получилось написать всего два предложения: «День тридцать второй с наступления конца света. Сегодня я видела нечто удивительное».

   На этом ее силы иссякли.

   Боль от прокушенного языка заполнила всю голову. В глазах потемнело, дыхание заткнул подкативший к горлу комок. По-старушечьи осторожно Тоня поднялась из-за стола и доковыляла до кровати.

   Ей нужно было поспать.

   Она уже накрывалась одеялом, а бесплотный голос в ее голове все диктовал ненаписанный текст — красивый, витиеватый, литературный текст, ничуть не похожий на рубленые фразы, которыми привыкла мыслить Тоня: «…Это были тела людей, сросшиеся воедино, спаянные друг с другом так крепко, что образовывали собой не просто единое туловище — но единое существо, обладающее собственной волей…»

   Голос внутреннего диктора убаюкивал, и Тоня быстро провалилась в неспокойный сон.

   Ей опять снилась бабушка — то притаившаяся где-то в недрах Тониной однушки, то разлившаяся по всему миру зловонной мутной жижей.

   Она проснулась, когда за окном уже стемнело. Проснулась оттого, что все ее тело выло.

   Выло без участия легких, глотки, связок, выло само по себе, и весь дом откликался на этот вой. Сначала Тоня не понимала, что происходит, однако перепуганный мозг быстро включился в происходящее и пришел к выводу: это был не просто вой.

   Это была вибрация.

   Дом вибрировал. Дрожь, переходящая в монотонный гул, внедрялась глухо, глубоко, мощно, сотрясая все вокруг до самого основания. Тонины уши заложило. Тонин вестибулярный аппарат сошел с ума. Ощущение пространства покинуло ее, утонув в этом всепоглощающем гуле. Дезориентированная, словно отцепившийся от корабля астронавт, Тоня скатилась с дивана на пол. Она ухватилась взглядом за темно-звездный прямоугольник окна. Из всех чувств сейчас осталась лишь интуиция, и она подсказывала, что разгадка этого ужасающего шума лежит именно там. Путаясь в мокрой от пота простыне, Тоня подошла к окну.

   Из воды восставало нечто исполинское.

   Грязные потоки шумно стекали вниз по бледной осклизлой коже. Под ними вырисовывался массивный тупой треугольник или конус. Сначала Тоня подумала, что из мутной глубины поднимается гора. Потом она подумала, что это скорее похоже на тело огромного кальмара.

   А потом она заметила глаза. Целое скопление черных глаз, теснившихся почти друг на друге.

   Мелкие глаза были размером с теннисные мячики, глаза побольше — с пляжные мячи. Самый большой глаз, по сравнению с которым остальные казались кучкой мыльных пузырей, не уступал по диаметру балконным окнам. В блеске лунного света еще можно было разглядеть слабый рельеф рук, ног и ребер, слипшихся в огромное глазное желе.

   Глаз смотрел на Тоню.

   Его хозяин медленно поднимался из воды, возвышаясь над крышами многоэтажек, словно живой маяк с потухшим прожектором. Его рев пронизывал всю округу. Тонин мозг мелко дрожал в стенах черепной коробки. Глубокая вибрация растрясла все ее мысли, лишив способности думать последовательно.

   Тоня вспомнила, что всегда хотела увидеть живого кита. Из-за своей фобии она не могла путешествовать, поэтому была уверена, что эта мечта никогда не сбудется.

   Однако сейчас у Тони почему-то было чувство, что мечта все-таки сбылась.

   Чем выше поднимался исполин, тем больше подробностей обрисовывал лунный свет. В этом существе соединилось невероятно много человеческих тел. Не десятки — сотни. Причудливое разнообразие их поз, изогнутые хребты, вывернутые под неестественными углами конечности создавали ощущение, будто они извиваются в фантастическом танце.

   Общем, объединяющим их всех танце.

   Тоня смотрела на сотни рук, полурастворившихся в чужих спинах, плечах, бедрах, и думала о том, что все эти люди обнимаются.

   Что они чувствуют, став единым целым? Осталось ли для них одиночество страшным воспоминанием из забытой жизни? Осталось ли у этого создания одно свободное место для той, что была одинока всю свою жизнь?

   Сколько Тоня себя помнила, последствия детской травмы закрывали ей доступ к настоящей любви и дружбе. Ей оставалось лишь наблюдать за чужими отношениями — так нищий ребенок любуется недосягаемыми игрушками за стеклянной витриной…

   Неумолкающая вибрация отключила логику. У Тони остались лишь эмоции. Следуя их зову, она открыла балконную дверь, вышла навстречу ночной прохладе и встала обеими ногами на перегородку, очутившись прямо перед гигантским глазом.

   Черный глаз был похож на фантастически огромную жемчужину. Он смотрел на нее с добротой.

   Тоне было нестрашно потерять равновесие под гипнотический гул гиганта из мутных глубин. Вибрация выбила из ее головы привычный страх грязи. Мутная вода манила.

   Она пахла долгожданным покоем.

   Тоня отлепила ладонь от плитки, которой была покрыта стена балкона.

   Ей не было места в прежнем мире. Но она обязательно найдет его в новом.

   Один шаг в объятия ласковой воды — и она больше никогда не будет одинокой…

   В этот миг дом содрогнулся. Вибрация исчезла. Решив, что достаточно ознакомился с поверхностью, гигант начал заваливаться набок, чтобы вернуться в родную стихию.

   Очнулся Тонин инстинкт самосохранения. Она потеряла равновесие, но успела ухватиться за стенку балкона и теперь отчаянно балансировала на перегородке. Откуда-то справа донесся жуткий грохот: краем головы исполин упал на соседнюю девятиэтажку, обрушив куски бетонных пластов. Они полетели в воду вместе с осколками стекла, столиками, тумбочками, коврами, телевизорами и высохшими трупами.

   Это было последним, что увидела Тоня.

   А потом ее накрыло огромной волной.

   Она едва успела задержать дыхание, как что-то тяжелое врезалось прямо поперек ее тела, заставив открыть рот. Вода со звоном выбила стекла, распахнула дверь балкона и ворвалась в квартиру, унося за собой Тоню, беспомощно барахтающуюся под чужой тяжестью. Волна швырнула Тоню на пол квартиры и, оставив там заходиться в кашле, неспешно потекла обратно.

   За оградой балкона массивная воронка смыкалась над уходящим под воду гигантом, но Тоня этого уже не видела.

   Она смотрела на нечто, которое, разбрызгивая воду, билось посреди ее разгромленной комнаты.

   В нем не было и капли причудливой гармонии, свойственной новым жителям планеты Земля. Оно напоминало серую опухоль, из которой во все стороны торчали облысевшие лапы. Здесь были маленькие кошачьи лапки, кривые лапы больших собак, короткие лапы мелких собачонок, человеческие носы с ноздрями, раздутыми до размера яблока, пальцы с лишними фалангами и ногти, состоящие из скопления толстых трубочек. Похоже, странная тварь не смогла толком совместить в своем теле представителей разных видов, превратившись в нежизнеспособную массу.

   Тоня так засмотрелась на своего отвратительного гостя, что не заметила, как он подбирается все ближе.

   Она слишком поздно поняла, что одна из его конечностей была вовсе не лапой.

   Это были сросшиеся челюсти. Наслаиваясь друг на друга уродливой елочкой, они шли от больших к маленьким — дог, овчарка, бультерьер, такса…

   Мелкие челюсти дотянулись до Тониной ноги и впились в нее железной хваткой.

   Брызнула кровь. Тоня завопила от боли. Всплеск адреналина придал ей сил, и она замолотила кулачками по врагу, царапаясь о торчащие из тела когти. Не разжимая челюстей, существо неуклюже перевернулось на бок, шевеля всеми конечностями одновременно. Из-под наслоений пористой плоти на Тоню уставился кусок человеческого лица — висок, скула, фрагмент носа и единственный на всем теле глаз.

   Тоня схватила валяющуюся на полу музыкальную колонку, которую опрокинула на пол волна. Замахнувшись, она обрушила колонку прямо на кусок лица. Челюсти на ее ноге вздрогнули, а глаз твари покрылся сеточкой лопнувших сосудов.

   Сосуды были черными.

   Тоня ударила еще раз. И еще. И еще. На пятом ударе раздался хлюпающий звук. С колонки полетели брызги чего-то темного и вязкого. Бить стало легче.

   После нескольких десятков — или сотен — ударов Тоня поняла, что челюсти существа давно разжались, а она уже несколько минут бездумно погружает колонку в мягкую черную кашу.

   Уродливая туша не двигалась. Незваный гость был мертв. Тонино тело насквозь пропиталось мутной водой. Ее нога пульсировала болью. Стерильно-чистая квартира была разгромлена и заляпана какой-то дрянью. Детские воспоминания о бабушке рвались наружу, расшатывая последние защитные засовы психики. За окном плескалась мутная вода. Она уже вплотную подобралась к девятому этажу.

   Тоня привалилась к туше убитого существа и заплакала.

   3. Начало

   «День тридцать пятый с наступления конца света. Вчера выловила второго. Жарить больше не буду, невкусно получается. Попробую сварить. Кстати, надо бы придумать этим существам название. Думаю остановиться на слове "водяняшки", от слов "водяные" и "соединяшки". Звучит довольно мило».

   Тоня убрала дневник обратно в ящик стола и прошлепала на кухню по мутной воде, которая тонким слоем покрывала пол ее квартиры.

   Вода была не единственной обновкой в интерьере — на перегородке балкона аккуратным рядком висели куски склизкой плоти, а на кухонном столе появилась решетчатая подставка от аэрогрильницы, под которой стояло с десяток свечей. Эту самодельную плиту Тоня изобрела давно, примерно на десятый день с наступления конца света. Она поставила на решетку кастрюлю, наполненную мутной водой, положила в нее кусок серой плоти и зажгла все свечки.

   Варка займет много времени. Тоня подумала, что успеет принять ванну.

   Она взяла ведро, вышла в подъезд в одних трусах и майке. Лестничный пролет был заполнен мутной водой. Из-под нее островком торчали части сросшихся человеческих тел — не то спина, не то бок небольшой твари. Когда Тоня подошла поближе, тварь с испуганным плеском нырнула в глубину.

   «Раньше не боялись, — подумала Тоня. — Наверное, это как-то связано с трансформацией».

   Осторожно, стараясь не поранить ладони темно-зелеными когтями, Тоня зачерпнула ведром воды. Спина чесалась, но Тоня решила ее не трогать — вчера она укололась об длинные острые иглы, выросшие вдоль хребта.

   Вернувшись в квартиру, она вылила ведро в ванну и пошла за следующим. Когда ванна наполнилась до краев, Тоня нырнула в нее, расплескав воду, брызги которой нещадно залили полотенце с китенком. Свечку она не зажгла. Ее чувства обострились до такой степени, что теперь она могла видеть окружающие предметы словно бы на ощупь. Отныне источники освещения были ей ни к чему.

   Изменения в ее теле протекали плавно, но быстро. И Тоня была уверена, что в ее случае причиной трансформации была не вода.

   Ведь она начала меняться после того, как съела плоть убитого существа.

   Тоня плакала возле его туши до тех пор, пока в голове не осталась лишь звенящая пустота.

   И внезапно в этой пустоте появилась простая мысль, настолько же безумная, насколько и равнодушная.

   Уже который день подряд Тонин живот болел от голода. А рядом лежало то, что теоретически могло сгодиться в пищу.

   Что ей терять, раз шансов на спасение больше нет?

   Не дожидаясь рассвета, Тоня обработала рану на ноге, взяла нож и разрезала мертвую тушу. Склизкая плоть поддалась на удивление легко. Даже кости оказались губчато-мягкими. Повозившись минут пятнадцать, Тоня вырезала куски, которые показались ей наименее отталкивающими.

   Она собрала на кухонном столе свою мини-плиту, которой пользовалась после наступления конца света. На дальних полках нашлись пыльные бутылки из-под растительных масел. Из каждой Тоня смогла вытрясти пару капель. Этого хватило на то, чтобы поджарить куски плоти.

   Вкус у них оказался не таким уж и мерзким. Чем-то он напоминал мидий в масле, которых любила Тонина мама. Но жевать это экзотическое блюдо было почти невозможно — кусочки оказались резиново-жесткими. Странно, ведь ножу плоть существа поддалась на удивление легко.

   Тоня предположила, что она стала такой из-за жарки.

   К утру на Тонином теле проступили заметные изменения. Кожа потемнела, ногти налились нездоровой чернотой, а след от укуса… затянулся.

   На месте дырок, пропечатанных собачьими зубами, была ровная сероватая кожа.

   Когда взошедшее солнце осветило квартиру, Тоня принялась за уборку. Зачем — она и сама не знала. Она долго ставила опрокинутую волной мебель на место, пару часов собирала осколки стекла.

   Мертвую тушу ночного гостя Тоня швырнула далеко в воду. Она даже не успела задуматься, откуда в ее хилом тельце, никогда не знавшем спорта, появилась такая сила, — ее мысли куда больше занимала возможность изловить кого-нибудь поаппетитнее. Местом своей второй охоты она выбрала затопленный лестничный пролет.

   Как и предполагала Тоня, несколько существ сформировались прямо внутри дома и теперь шныряли по этажам. Ей без труда удалось схватить извивающуюся тушу из трех человек и дотащить до квартиры. С окрепшими когтями и шипами, покрывшими всю внутреннюю сторону рук, охотиться стало совсем легко…

   …Убаюканная воспоминаниями, Тоня проснулась и обнаружила, что во сне полностью погрузилась на дно ванны. Многочисленные струи побежали из ее прорезавшихся жабр, когда она поднялась из воды. Тоня выдернула пробку из сливного отверстия и поднялась на ноги.

   Она подумала, что пора проверить кастрюлю.

   Проходя через коридор, она заглянула в зеркало. В нем отражалось высокое худое тело с чешуйчатой кожей, с когтями, с вытянутой головой и черными глазами. Тоня не походила на человека и не была похожа на высохшие тушки, из которых состояли обитатели мутной воды. Она не понимала, что с ней происходит, — но почему-то ей было совсем нестрашно.

   Вареное мясо оказалось таким же неприятно-жестким, как и жареное. Тоне не составило труда пережевать его двумя рядами заострившихся зубов, но удовлетворения от своей трапезы она не почувствовала. Узкие щели ее ноздрей расширились, пробуя воздух, который тянулся с улицы.

   Он пахнул водой, свежей скользкой плотью, неисследованными глубинами и свободой.

   Тоня вышла на балкон.

   Мутная вода давно перелилась через его порожек. Ее густые ласковые волны лизали стены квартиры. Взглянув на непроницаемый покров планеты, Тоня ощутила веселое волнение — прямо как в детстве, когда из телевизора доносилась мелодия заставки, возвещающая о новой серии любимого мультфильма.

   Тоня ловко перемахнула через перегородку балкона и нырнула в воду. Расправились огромные перепонки, раскинувшиеся от локтей до подмышек, заработали ластообразные стопы, взбивая воду в пузыри.

   Тоня даже не вспомнила, что не умеет плавать.

   Пару дней спустя мутная вода заполнила ее опустевшее жилище до потолка.

   В нескольких метрах от затонувшей девятиэтажки дрейфовала раскрытая тетрадь. Солнечные лучи освещали ее страницы, исписанные кривым почерком.

   «Наверное, это моя последняя запись. Мне сложно писать из-за ногтей. Я пару раз порезалась ими, когда моя чешуя была мягкой. Но сейчас она окрепла. Тело тоже окрепло. Оно стало высоким и сильным. Мой рот стал длинным. Зубы стали острыми. Скоро мне уже не понадобится нож. И кухня. Мне нравится есть прямо в воде. Я не хочу вылезать из нее. Мое зрение стало объемным. Я так остро чувствую каждое колебание воды, что могу всем телом видеть каждую веточку, каждый скол краски на качелях и каждый камушек на бордюре. Зачем я всю жизнь отгораживалась от мира, в котором столько всего?»

   Набухшие страницы дневника потихоньку тащили его вниз. Бледно-серые пятна медленно расцветали на абзацах текста, который было некому прочитать.

   «Пора наверстать упущенное. Я всегда мечтала путешествовать. Я хочу побывать во всех странах этой планеты. Хочу проплыть через Гранд-Каньон и порезвиться среди токийских небоскребов. Хочу заглянуть на дно Марианской впадины. Хочу увидеть китов — пускай даже в измененном виде. Хочу съесть много-много вкусных водяняшек.

   Вода зовет меня навстречу приключениям. Дорогой дневник, ты остался последним клочком из прежней жизни, поэтому именно тебе я хочу сказать: прощай».

   Первый уголок дневника ушел под воду, которая начала вкрадчиво наползать на бумагу, поглощая голубые клеточки, розовые поля, черные буквы. Уходя в глубину, тетрадь приоткрыла следующую страницу, словно желая поделиться с миром последней частью Тониной истории.

   «P. S. Совсем забыла рассказать. Ко мне неожиданно вернулись воспоминания из глубокого детства — те, до которых не мог добраться ни один психотерапевт.

   Я вспомнила, о чем сутки напролет кричала запертая в комнате бабушка. Она кричала о том, что видит будущее. В ее видениях мир был затоплен гнилой водой, убивающей людей. Их трупы плавились и истекали едкой жидкостью, которая помогала им склеиваться в новых существ. Она кричала, что все мы станем глиной для тел отвратительных тварей. Что наши человеческие души исчезнут без следа и что любая смерть предпочтительнее такого будущего…

   Но когда она вела меня к болоту, то говорила совсем о другом.

   Она обещала, что спасет меня. Что вырастит во мне невероятно острый страх перед любой грязью и вонью. Что этот страх не позволит мне даже прикоснуться к воде, которой суждено превратить людей в лишенный души материал.

   И что, если я продержусь достаточно долго…

   Дождусь, пока первые обитатели нового мира склеят свои тела из чужих останков, и поглощу плоть одного из них…

   …То мое тело будет меняться совсем иначе.

   Оно станет не материалом для тупых безобидных тварей. Оно станет тем, в чьей природе заложено питаться ими, разделывать их беззащитные мягкие туши. Разумным охотником. Самостоятельной единицей.

   Я вспомнила, как тогда, у болота, бабушка велела мне быть храброй.

   Потому что она должна меня испачкать».
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    Дмитрий Козлов

    Горная болезнь
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Рыбин зашел в первую попавшуюся подворотню, сорвал крышку с бутылки и стал жадно пить. Забвение лилось внутрь, как кислород из баллона на склоне Чогори. С каждым глотком образ Ани в его мыслях становился все призрачнее. Тускнел, словно стершийся силуэт на выцветшем старом фото, пока наконец не растворился в мутной мгле, пепельной круговерти огарков потухших мыслей.

   Ненадолго.

   Зуев ждал его на лестнице. Он сидел на ступеньках у двери квартиры Рыбина и с видимым удовольствием смолил сигарету. Совсем как в юности. Будто не прибавилось с тех пор табличек «В подъезде курить запрещено» и домофонов на двери внизу. Как будто не прибавилось умерших жен и погибших сыновей.

   — Баба Люда сказала, что ты в магазин пошел. Не думал, что это у тебя так надолго, — проворчал Зуев, а потом пристальнее вгляделся сквозь дымное облако в лицо Рыбина. И бросился к нему как раз вовремя, чтобы подхватить, не дать завалиться на побеленную стену. Солнце пробивалось сквозь покрытое трещинами и надписями стекло подъезда и плясало бликами в завитушках сигаретного дыма. От табачной гари к горлу Рыбина подкатило все выпитое полчаса назад.

   Рыбин ухмыльнулся. Хотел сказать «привет», но с губ посыпалась лишь невнятица. Солнце слепило глаза, накатывал жар. Как на Сковородке — обледенелой впадине на склоне пика Ленина, где лед концентрирует и отражает солнечный свет, будто лупа, и на смену лютому холоду неожиданно приходит убийственная жара. В голове метались оглушенные остатки мыслей. Баба Люда… Старуха, жившая в квартире по соседству. Старуха, которая гоняла их с Зуевым с яблонь во дворе — их первых вершин. Старуха, которой он теперь носил продукты из магазина. Сегодня забыл. Взял только пойло…

   Рыбин завозился в кармане безвольной и онемелой, будто обмороженной, рукой. Выудил и выронил на стертый коврик ключи. Зуев поднял связку, открыл дверь, не слишком бережно втолкнул Рыбина внутрь. От резких рывков в глазах помутнело, по телу волной прокатился болезненный озноб. Совсем как в девяностом, когда тот же Зуев вот так же волочил одуревшего от острейшей горной болезни Рыбина со склона Гашебрума в Пакистане. Любые физические ощущения почти всегда отражались в памяти Рыбина чем-то из альпинистского опыта — неудивительно, если подумать, ведь он отдал горам столько лет. Бо`льшую часть жизни, наверное. По крайней мере, хотелось верить, что бо`льшую — поскорей бы она уже закончилась.

   Рыбин споткнулся и зарылся лицом в снег. Нет, не снег, а обувь, в беспорядке разбросанную в прихожей. Прямо в белые кроссовки. «Белые тапочки», — подумал Рыбин. Туманная связь между высокогорьем, снегом, белыми кроссовками и похоронами показалась ему столь остроумной, что он тут же попытался встать и поделиться с Зуевым этим невероятно смешным соображением. «Я так долго забирался так высоко, чтобы почувствовать себя так дерьмово, — мелькнуло в голове. — А всего-то нужно было залпом вдуть натощак дрянного коньяка».

   Зуев втолкнул его в ванную. Вспыхнул свет, холодный и безжалостный, как горное солнце. Рыбин попытался засмеяться. Вместо этого его вырвало. А потом все померкло.

   — Так дальше нельзя, Саш, — сказал Зуев, когда они сидели на кухне спустя несколько… минут? Часов? Дней? Рыбин не знал. Все смешалось. С мокрых волос на лицо стекали холодные струйки. В голове чуть прояснилось, и оттого стало еще хуже — казалось, каждая косточка, каждый нерв, каждая клетка в теле болезненно ноют. Но хуже всего была эта огромная пустота, ледяная каверна внутри, появившаяся в тот миг, когда Ани не стало. И теперь лишь спиртное могло ненадолго заполнить эту пустоту, предательски ложно заместить ее, как мягкий снег забивал трещины в леднике, делая их еще опаснее для неосторожных восходителей.

   — Это мне решать, — пробормотал Рыбин, обхватив рукой чашку с чаем. Он хотел сказать резко, уверенно, будто он полновластный хозяин развалин своей жизни. Но голос дрогнул, опаленное рвотой горло подвело, и получилось жалко.

   Зуев покачал головой. Он не собирался спорить и убеждать. Это тоже было частью философии их горного племени. Там, наверху, ты мог рассчитывать на помощь, лишь пока сам был готов бороться за жизнь. Никто не стал бы жертвовать собой ради того, кто сам не желает спасения.

   — Я хочу, чтобы ты кое-что увидел, — сказал Зуев и вытащил из рюкзака ноутбук. Компьютер в изодранном скалами и льдом, потертом альпинистском рюкзаке — кажется, том самом, который подарили Зуеву Рыбин с Аней на тридцатый юбилей, — казался вопиющим анахронизмом.

   Пока ноутбук загружался, Рыбина прошибла дрожь; промокшая футболка морозила тело, с мокрых волос на стертый линолеум кухни капала вода — чуть раньше Зуев затолкал его в душ и включил холодную воду.

   Зуев неуклюже, по-обезьяньи обхватив мышку, навел курсор на видеофайл, торчавший ровно посередине рабочего стола. Обоями служило — кто бы сомневался — фото заснеженного горного пика. Рыбин машинально отметил характерный акулий зуб Маттерхорна. Они с Аней поднимались туда, по гребню Цмутт… когда? Когда-то. В прошлой жизни.

   На экране появилась картинка. Очень скверная, черно-белая картинка, утопающая в белой ряби, словно в компьютере Зуева началась метель — возможно, сошедшая со склонов фото-Маттерхорна. Рыбину пришлось наклониться, чтобы что-то разглядеть — вдобавок к рябящему экрану, перед глазами все подрагивало, подергивалось остаточной пьяной мутью. Но вскоре он разглядел троих людей. Рыбин не был экспертом в истории альпинизма, но брезентовые штормовки, оленьи сапоги, рюкзаки а-ля советский «колобок» и ледорубы с деревянными ручками явно намекали на самую зарю горных восхождений. Звука не было — один из героев видеоролика, с заснеженной бородой и круглыми горными очками на глазах, повернулся к другому и что-то сказал, но Рыбин ничего не услышал. Может, он оглох от пьянства, или отчего-то онемел компьютер Зуева… или же кинохроника была старинной, немой.

   Миг спустя Рыбин понял, что на самом деле видит куда больше народу — еще человек шесть, даже менее различимых, чем утопающая в белой ряби троица. Но было в них нечто странное, что-то в движениях, в жестах… Какая-то неестественная синхронность.

   — Погоди, сейчас получше будет, — сказал Зуев, и Рыбин с удивлением отметил в обычно лишенном эмоций голосе друга нотки нетерпения. Впрочем, слова Зуева могли исказиться в спиртовом дурмане, все еще окутывавшем сознание Рыбина ядовитой пеленой.

   Картинка и правда очистилась — то ли снегопад там, в древней киносъемке, поутих, то ли эта часть пленки лучше сохранилась. А может, и то и другое сразу. Так или иначе, Рыбин понял, отчего движения множества людей на экране показались ему странными.

   Это были отражения. Множество отражений на поверхности льда.

   Кем бы ни были трое в объективе неизвестного хроникера, они стояли среди причудливых ледяных столбов — сераков. Рыбину не раз доводилось видеть подобных исполинов. Но никогда ему не встречались настолько гладкие. Ледяные выросты казались отполированными, как зеркала.

   Мысль о зеркалах потащила из забитых алкоголем погребов памяти какую-то догадку, но та сорвалась и тут же плюхнулась обратно в темноту.

   — Кто это? — прохрипел Рыбин. Дрожащая рука ощупывала карманы джинсов в поисках сигарет.

   — Экспедиция Харта, — ответил Зуев, и его лицо — обычно столь же богатое эмоциями, как гранитный барельеф, — тронула тень улыбки.

   — Да ладно? — фыркнул Рыбин. Он наконец нашел сигареты — и обнаружил, что те безнадежно промокли во время душевой экзекуции.

   — Смотри дальше, — сказал Зуев, не отрывая взгляд от экрана.

   Рыбин продолжил наблюдать за происходящим на экране. В очищающейся от дурмана голове стремительно расцветало островками боли похмелье, вместе с которым пришла паранойя и подозрительность — зачем Зуев это показывает? Зачем сказал, что на экране мифическая пропавшая экспедиция? Не иначе как все это розыгрыш. Он просто глумится, оскверняет дымящиеся руины Рыбина.

   Отбросив с лица промокшие волосы, Рыбин уже готов был огрызнуться и высказать свои подозрения, когда на экране что-то изменилось.

   Люди — если верить Зуеву, Виктор Харт и его спутники — вздрогнули так, что это было заметно даже на древней кинопленке. Они отшатнулись от одного из зеркал-сераков, потом принялись оживленно переговариваться и показывать пальцами на ледяную поверхность. Затем один из мужчин, на мгновение показавшийся Рыбину странно знакомым, снял очки и подошел ближе. Положил руку на гладкую поверхность…

   И тогда Рыбин увидел.

   Даже сквозь вновь заполонившую экран рябь была заметна еще одна фигура. Она появилась во льду. Как будто с той стороны зеркальной поверхности. Это была женщина. Обнаженная, с черными волосами, спадающими на плечи, она проступила призрачным силуэтом в ледяной глыбе. Ее лицо казалось отстраненным, безразличным, словно тонкие, аристократические черты искусно вырезал скульптор.

   Женщина подняла руку и прикоснулась к поверхности льда изнутри, напротив ладони мужчины.

   — Что… — пробормотал Рыбин.

   А потом съемка прервалась. Но за миг до того, как экран захлестнула чернота, Рыбин увидел, как на мертвенном лице призрачной девушки появилось нечто напоминающее неумелую, неуклюжую улыбку. «Так мог бы улыбаться лед, будь у него рот», — выдал израненный спиртным рассудок, и Рыбин поежился от этой странной мысли.

   — Это восстановленная запись с пленок, найденных в прошлом году в ущелье Годеш, в Непале, — сказал Зуев, захлопнув ноутбук так внезапно и грубо, словно тот был багажником «Жигулей».

   — Я знаю, где Годеш, — рявкнул Рыбин резче, чем следовало, и поднялся, чтобы поставить чайник, — тоже слишком резко, опрокинув табуретку. На самом деле не знать о хребте Годеш было совсем не зазорно — заурядный хребет с технически простыми вершинами не выше семи тысяч метров. Тридцать километров скуки, отличавшиеся разве что крайней труднодоступностью и удаленностью. Ну и парой-тройкой альпинистских баек.

   — Пленки нашли шерпы вместе с телом, которое вынес ледник, — продолжал Зуев. — Их приобрел и оцифровал музей Месснера. Я проверил все по своим каналам — это не подделка.

   Экспедиция Харта, тело из ледника, музей Месснера, обнаженный призрак в толще серака… У Рыбина и без алкоголя голова бы пошла кругом. А уж в таком состоянии… Он сумел лишь бестолково пролепетать что-то невразумительное и покачать в недоумении мокрой головой.

   — Ч-что все это значит, Миша? Зачем ты мне… — начал Рыбин, совладав наконец худо-бедно с мыслями.

   — Тебе доводилось слышать о Цирке Годеш? — осторожно, словно боясь спугнуть собеседника, начал Зуев. Он выудил из кармана рубашки пачку сигарет — крепких и дешевых, привязанность к которым сохранил со времен дворовой юности, — и закурил, не потрудившись предложить Рыбину. Впрочем, тот не слишком возражал — от взвившихся к потолку сизых завитков табачного дыма, едва коснувшихся ноздрей, его вмиг замутило.

   Вяло покопавшись в памяти, Рыбин без особого труда выгреб оттуда Цирк Годеш — хранившийся где-то рядом с Черным альпинистом, тургруппой Дятлова и прочим горнопоходным фольклором. Цирками альпинисты называли горные котловины, в которых зарождались сползающие вниз по долинам ледники. Одно из таких образований, вероятно, располагалось на восточном склоне хребта Годеш. Вероятно — потому, что Рыбин никогда не бывал в тех местах и знал лишь нескольких альпинистов, забиравшихся в такую глухомань. Никто из них не заметил там ничего выдающегося, за исключением удивительной красоты сераков, заполнявших ложбину цирка и образовывавших огромный лабиринт, что было достаточно необычно. Но многие знали кого-то, кто знал кого-то, у кого двоюродная бабушка троюродной сестры слышала что-то о, скажем так, любопытных оптических иллюзиях, возникавших в ледовом лабиринте. Если верить этим сомнительным источникам, в Цирке Годеш порой можно было увидеть не только свое отражение.

   Там можно было увидеть мертвых.

   Рыбин вдруг понял, почему вся эта чепуха заинтересовала Зуева. Можно было догадаться и раньше, но он так одеревенел, так глубоко обморозил что-то внутри своим горем, что едва ли мог всерьез воспринять чужое. А ведь пока Рыбин погружался на дно бутылки, где-то год назад умер сын Зуева. Они давно не были по-настоящему близки, но, в конце концов, разве это имеет значение, когда смерть проводит финальную черту? У Рыбина с Аней тоже не все было гладко тогда, той осенью. Но потом это превращается лишь в очередное отягчающее обстоятельство. Еще один груз в и без того неподъемном рюкзаке с чувством вины.

   — Я никогда не воспринимал всерьез истории, которые рассказывали об этом месте, — сказал Зуев, задумчиво глядя в окно на ползущие по проспекту машины. На паутине в углу форточки искрилось солнце. — Честно говоря, я даже не был уверен, что оно существует. Пока не поговорил с Ле Бергом.

   Рыбин вдруг почувствовал себя сбитым с толку. Он уже выстроил в голове более-менее стройную концепцию — Зуев помешался после гибели сына и готов ухватиться за любую полумистическую чушь. Но фамилия голландского альпиниста, который вторым после знаменитого Ханса Каммерландера спустился на лыжах с Эвереста, сдула эту хлипкую концепцию, как ураган на том же Эвересте сдувает плохо укрепленные палатки. Рыбин встречался с ним несколько раз — в базовом лагере Манаслу и на Броуд-Пике, где они вместе пережидали самую жуткую бурю, в какой Рыбину доводилось бывать. И тогда Ле Берг произвел на него впечатление человека, предельно далекого от всякой паранормальной чуши. Кажется, они тогда даже обсуждали Черного альпиниста — оказалось, у голландцев тоже имелся подобный фольклорный персонаж. И оба, ухмыляясь, пришли к выводу, что появлению подобных баек способствовала горная болезнь, порождаемые ею безумие и галлюцинации. Ле Берг, посмеиваясь, рассказал, как однажды, выше восьми тысяч метров, с ним разговаривали собственные ботинки. Так чему после этого удивляться? Уж точно не мифическим погибшим альпинистам, преследующим живых. «И не отражениям мертвецов во льду», — думал Рыбин секунду назад. Но теперь Зуев упомянул Ле Берга. А еще были те кадры… Кадры с женщиной…

   — В прошлом году Ле Берг рассказал мне, что видел своего отца в Цирке Годеш. Своего мертвого отца. Что тот смотрел на него из ледяной глыбы. А потом вытянул руку, Ле Берг протянул свою, они коснулись льда с двух сторон, и он почувствовал… тепло…

   Голова пошла кругом, откуда-то со дна рассудка вновь поднялась муть, и Рыбин бессильно опустился обратно на табуретку.

   Зуев достал из рюкзака какую-то бумажку. Распечатка старой черно-белой фотографии. Миниатюрная девушка, одетая по моде времен «интербеллума» — вышитое бисером платье, короткая стрижка, тиара и нитка жемчужных бус в стиле ар-деко. Рыбин мгновенно узнал ее и почувствовал странный укол стыда за то, что минутой раньше видел эту девушку обнаженной.

   — Это Мари, жена Виктора Харта. Умерла от испанки в двадцатом году.

   — Зачем… Зачем мне все это, Миш? — повторил Рыбин, зажмурившись и приложив ладонь ко лбу. Казалось, голова вот-вот лопнет.

   — Потому что я вижу, как ты… гаснешь, — ответил Зуев, запнувшись на миг, чтобы подобрать правильное слово. Он говорил по обыкновению взвешенно, без тени эмоций, как голос робота техподдержки, едва заботясь о том, чтобы согласовать интонацию отдельных слов в предложении. И все же Рыбин знал — в этой вот миллисекундной заминке проявилась огромная забота, на которую из всех, кого он когда-либо знал, был способен лишь Зуев.

   — Думаю, мы оба гаснем, — добавил Зуев уже тише и выпустил струю дыма в форточку, заставив паутину дрогнуть. — И нам обоим хотелось бы… увидеть тех, кого мы…

   Он замолчал. Рыбин подумал о сыне Зуева, умершем от передозировки в прошлом году. Зуев продолжил:

   — Правда это или нет — но горы всегда спасали нас, Миша. Спасали, когда внизу становилось слишком сложно. Отсекали лишнее, делали все предельно простым. И я думаю, сейчас они нужны нам больше, чем когда-либо. Я еду в Непал осенью. Пойду искать этот Цирк Годеш. Есть там… что-то или нет — не так уж важно. Мне просто нужна какая-то цель. И я хочу, чтобы ты поехал со мной.

   Рыбин усмехнулся.

   — Я уже давно не альпинист, Миша. Я просто… просто пьянь.

   Рыбин ожидал, что Зуев станет его уговаривать, но тот вдруг встал и принялся обуваться.

   — До осени еще далеко, — сказал Зуев, затягивая шнурки на видавших виды треккинговых ботинках, столь же неуместных в городе, как и его рюкзак. — Есть время подумать.

   — Нет, — твердо ответил Рыбин. Дверь за Зуевым захлопнулась, и Рыбин снова — уже самому себе — сказал «нет». Он был уверен — выше своего пятого этажа он поднимется разве что на лифте. Твердо, железобетонно уверен. На три миллиона процентов.

   Хотя что-то глубоко внутри уже знало, что он поедет.
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Бар «Base Camp» располагался вдали от проторенных туристических троп Катманду и не пользовался популярностью у иностранцев. Оно и неудивительно — унылая, темная и грязная дыра, ко всему прочему, даже не пыталась хоть немного потакать вкусам европейской публики. Разве что здесь развесили с десяток старых ледорубов да сделали абажуры светильников из старинных, разрезанных напополам кислородных баллонов. Провонявший местными специями и спиртным, едва освещенный парой тусклых лампочек, зал был забит до отказа; густой сигаретный дым, витавший под потолком, казалось, глушил даже громкие разговоры подвыпивших завсегдатаев.

   Рыбин двинулся к стойке, рассекая дым и посетителей, как ледокол — арктические льдины. Он облюбовал это местечко еще во время первых своих гималайских экспедиций. Здесь редко попадались европейцы, но те, что мелькали, как правило, были настоящими альпинистами старой закалки, а не клиентами коммерческих гидов. Здесь они провели немало вечеров с Зуевым.

   И с Аней.

   Пробившись к стойке, Рыбин посмотрел на древнюю, едва проступавшую сквозь пыль и табачную копоть фотографию на одной из уставленных бутылками полок. Ирвин и Мэллори в базовом лагере Эвереста. Она всегда висела здесь, сколько он себя помнил. Взирая на публику в зале, как двуликое античное божество, пропавшие англичане — творцы величайшей загадки в истории альпинизма — добавляли этому месту духа давно оставшегося в прошлом авантюризма и приключений, придавая ему сходство с непальской таверной из первой серии «Индианы Джонса» — фильма, на который маленький Рыбин когда-то с дюжину раз бегал в видеосалон.

   Казалось каким-то неправильным, преступным, что это место совсем не изменилось. Как и город. И горы. Ничего не изменилось. Только Аня…

   Мысли о жене и покосившееся изображение знаменитых восходителей, облаченных в старинное снаряжение, в который уже раз заставили Рыбина задуматься о видео, которое показал ему Зуев. Он уже не впервые усомнился в собственном здравомыслии. С того далекого дня, когда он увидел ролик, тот успел попасть в Интернет, где его высмеяли как искусную подделку, не предоставив, впрочем, никаких доказательств, опровергающих его подлинность. Но самой удивительной для Рыбина была вовсе не готовность отправиться в горы ради в буквальном смысле охоты за фантомом. Нет, куда больше его удивила сама по себе способность поверить во все что угодно, в любой крохотный шанс хоть на миг снова увидеть ее. Только посмотрев на эту призрачную, заточенную во льду фигуру давным-давно умершей девушки — возможно, созданную руками талантливого мистификатора, — Рыбин по-настоящему понял, как ему не хватало Ани. Какая огромная, невообразимая, космическая пустота разверзлась у него внутри после ее смерти. В эту пустоту мог бы провалиться, исчезнув без следа во тьме, даже Эверест, убивший этих двоих со старого фото.

   — Аила, — буркнул Рыбин, когда бармен наконец освободился. Спустя минуту на потертую, утыканную черными сигаретными ожогами доску стойки плюхнулась надщербленная рюмка с мутной жидкостью внутри. Рыбин уставился на рюмку, словно впав в оцепенение.

   Он не пил уже почти полтора месяца. И если в Киеве отвлечься от навязчивой, лихорадочной жажды удавалось изнурительными тренировками, то в самолете и в гостинице она накрыла Рыбина новой мощной волной. Нестерпимое желание вновь утонуть в мутном, вязком беспамятстве, в котором он, будто в трясине, барахтался последние годы, лишь усиливалось от мысли о том, что в следующий раз шанс выпить представится не скоро — впереди несколько недель похода в абсолютно диких, пустынных местах, с нагрузками, не допускающими и мысли о спиртном. Завтра утром он встретит двух других участников группы, приглашенных Зуевым, и следующая ночевка будет в лодже — горном приюте. Так что если ему это нужно, то сейчас самое…

   — Don’t, — услышал он голос слева.

   Рыбин повернулся к говорившему и увидел пожилого мужчину-непальца, ссутулившегося над такой же, как у Рыбина, рюмкой, с видом пьянчуги-горемыки из какого-то старого фильма. Образ дополнял поношенный пиджак с латками на локтях и неряшливая, клочковатая седая шевелюра, выбивавшаяся из-под съехавшего на лоб засаленного дхака топи — местного головного убора, отдаленно напоминавшего смесь кубанки с пилоткой. Рыбин подумал, что этот мужик добавляет месту «индиана-джонсовости» и авантюрного духа не меньше фото Мэллори с Ирвином.

   — Простите? — прохрипел Рыбин; горло от долгого молчания в гостинице, самолете, да и дома, словно забилось пылью. Собственный голос показался чужим, и Рыбин не сразу осознал, что ответил по-русски.

   — О, русский… — проговорил мужчина, улыбнувшись и задумчиво глядя в витающую под потолком табачную мглу. Его улыбающийся рот казался очередной морщиной на сморщенном, как сухое яблоко, и смуглом лице. А потом непалец проговорил: «Лыжи у печки стоят… Гаснет закат за горой…» Слова были словно изжеваны, разгрызены и выплюнуты с таким акцентом, что русская речь Арнольда Шварценеггера в фильме «Красная жара» в сравнении с ними казалась эталонной. К тому же Рыбин не являлся поклонником авторской песни — хотя, как заядлый походник, конечно же, часто сталкивался с ее любителями. Поэтому он не сразу понял, что непалец процитировал «Домбайский вальс» Визбора.

   — Не удивляйтесь, — усмехнулся непалец, заметив поднятые брови Рыбина. Он снова говорил на безупречном английском. — Я был в делегации, сопровождавшей короля Бирендру во время визита в Советский Союз, в семьдесят шестом. Побывал в Москве и на Кавказе, запомнил несколько словечек.

   Вернувшись к созерцанию своей рюмки, непалец спохватился и проговорил:

   — Мне кажется, вы сомневаетесь, стоит ли вам вернуться к этой привычке.

   Он кивнул на мутное пойло.

   — И пусть вы и не спрашивали моего совета, но поверьте — не стоит.

   — Судя по всему, вы знаете, о чем говорите, — сказал Рыбин, бросив взгляд на рюмку непальца, и нотка язвительности утонула в шероховатостях его английского. Сосед по стойке вновь ухмыльнулся.

   — Да. Иногда моя жена думает, что меня слишком много в ее жизни. Тогда я иду сюда. Любил пропустить здесь стаканчик в юности. А теперь, знаете, прихожу просто… посмотреть…

   Дрогнувший голос непальца и мысль о том, что когда-то они уже могли, сами того не зная, быть здесь одновременно — миллиарды лет назад, в другую геологическую эпоху, когда Аня была жива, — пробудили в Рыбине странное чувство родства с этим человеком.

   — Сижу и часами взвешиваю все «за» и «против». Выпить или нет, — продолжал непалец с ухмылкой на лице. Рыбин заметил блеск нескольких золотых зубов. — И, знаете, еще ни разу «за» не перевесили. Всегда хочется погасить пожар в голове. Но это бензин, а не вода.

   Рыбину казалось, что у него в голове скорее ураган, а не пожар. Свирепый вихрь, кружащий обломки воспоминаний и клочки мыслей все быстрее — так, что они сливались в мутную кашу, пробуждая внутри тошноту и тупую боль. И все же он понял, о чем говорил непалец. Ведь сам уже проходил через это бесчисленное множество раз. Сначала спиртное как будто выхватит из вихря какой-то фрагмент прошлого, заставит его застыть, создаст иллюзию покоя — и позволит страдать по-настоящему, сделает боль острой и свежей. Это всегда Аня. Лето, жара, берег реки на Снове, где у них была дача. Она только вышла из воды, сидит на песке, песчинки блестят на мокрой бронзовой коже, искрятся мокрые волосы, пляшут блики в полном воды пакете, где она моет черешню. Она смеется какой-то его глупой шутке, и в ней столько света, яркости, что хочется прищуриться, чтобы не опалить глаза… Или буря, Казбек, приют на старой метеостанции. Ветер хлещет снегом по окнам, за грубо сколоченными столами галдят на десятке языков туристы со всего мира, а они сидят напротив друг друга, и кажется, что больше никого нет — только она, уставшая после ночного восхождения, но словно хранящая тот летний свет внутри. В тусклом мерцании глаз, в легкой, мечтательной тени улыбки, в глубоком взгляде, который всегда так много знал о нем — больше, чем он сам… Это всегда была Аня. И сейчас тоже будет она. Но мнимая, недолговечная, кинжально-острая четкость воспоминаний не принесет успокоения. А потом вихрь вернется, еще неистовее прежнего.

   Вздохнув, Рыбин отодвинул рюмку в сторону.

   — Собираетесь в горы? — спросил непалец, одобрительно хмыкнув.

   Рыбин кивнул:

   — На хребет Годеш.

   По лицу непальца пробежала какая-то рябь, которую Рыбин принял за удивление.

   — Необычное место, — сказал собеседник Рыбина после недолгого промедления.

   — Ну, не знаю… — пожал плечами Рыбин. — С точки зрения альпиниста, кажется, ничего особенного.

   — Возможно, — ответил непалец и впервые посмотрел на него. Глаза у него оказались блеклые, сероватые, как старый грязный лед. — Но ведь вы туда отправляетесь не только ради нового альпинистского опыта, верно? Вы хотите попасть в Цирк Годеш. Хотите увидеть мертвых.

   Последние слова он почти прошептал. Опешивший Рыбин уставился на мужчину в недоумении. Несколько секунд непалец молчал, изучая собеседника. А потом рассмеялся:

   — Не удивляйтесь. Любой, кто тащится на этот хребет, хочет попасть в этот бейюл.

   — Бейюл? — переспросил Рыбин.

   — Мифическая тайная долина. В тибетском буддизме есть упоминания о подобных загадочных местах, скрытых от глаз простых смертных. Они открываются только тем, кто пройдет через тяжелейшие испытания и страдания. Но там он сможет узреть настоящие чудеса.

   — Похоже на Шамбалу, — усмехнулся Рыбин и заказал чай.

   — Точно, — кивнул непалец.

   — И этот Цирк Годеш — одно из таких мест?

   — Если верить местным жителям, то здесь на каждом углу бейюл. Особенно для иностранцев, — рассмеялся сосед Рыбина. — Но этот Цирк Годеш, он действительно особенный. Даже с геологической точки зрения.

   Бармен принес две плохо вымытые кружки с чаем и поставил на стойку, сумев каким-то образом вложить в движения неуловимое презрение.

   — Я помню, как в университете нам рассказывали, что впадина на хребте Годеш — та самая, где расположен так называемый Цирк, — имеет импактное происхождение. По крайней мере, гипотетически.

   — Импактное? — повторил Рыбин.

   — Там рухнул метеорит. Миллионы лет назад, еще когда Гималаи только формировались. Об этом говорит ряд косвенных признаков, выявленных аэрофотосъемкой, но исследования на месте не проводились, к тому же предполагаемый кратер скрыт под толщей ледника.

   — Был скрыт, — сказал Рыбин, отпив терпкого, крепкого, знакомого по множеству поездок в эту страну напитка.

   Непалец каким-то образом сумел изобразить легкое удивление, не пошевелив ни единым мускулом на своем сморщенном и окаменелом, как древняя древесная кора, лице.

   — Ледник отступил, обнажив породу, — пояснил Рыбин.

   До отъезда он много времени посвятил изучению всей имевшейся о Цирке Годеш информации, какую только сумел откопать в Интернете. В основном попадалась, как обычно в связи с Тибетом и Непалом, разного рода эзотерическая чушь. Впрочем, после увиденного на записях Зуева Рыбин уже не был столь категоричен, и разного рода сказки и легенды о ледяных призраках не казались ему исключительно порождением тяжелых случаев горняшки. Но даже паранормальщина и эзотерика удручали своей низкопробностью — отсылок к реальным случаям встречи с чем-то странным или хотя бы к местному фольклору почти не было. Зато на одном из вполне вменяемых сайтов ему попалась информация об отступлении ледника в районе Цирка Годеш. И о необычной структуре обнажившегося дна ущелья, действительно отдаленно напоминавшей фигуры Видманштеттена — причудливые, геометрически правильные узоры, характерные для метеоритов.

   — Значит, глобальное потепление добралось и до бейюлов, — хмыкнул непалец. — Хотите быть первооткрывателем?

   — Нет, у меня… другие мотивы, — ответил Рыбин, вновь вспомнив девушку со старой кинопленки.

   — Что ж… Полагаю, вы хотите с кем-то встретиться. С кем-то, кого не видели очень давно. И уже не надеялись увидеть, — задумчиво проговорил непалец. А потом, не глядя в сторону Рыбина, но словно ощущая его удивленный взгляд, добавил: — Я знал нескольких людей, которые отправлялись туда за этим. И… И получали то, что хотели. По крайней мере, на первый взгляд.

   — Что вы имеете в виду? — спросил Рыбин. Но непалец лишь покачал головой.

   — В свое время я заинтересовался этим местом и даже думал отправиться туда. В шестидесятые по нам бумерангом ударило западное увлечение нашим же мистицизмом, различными духовными практиками… Я был студентом, жаждал нового опыта, а некоторые мои знакомые воспринимали этот Цирк Годеш именно как своего рода психоделический трип. Способ раскрыть границы сознания, прикоснуться к неведомому. В общем, я передумал. Передумал, когда услышал от очевидцев, что эти… То, что показывает лед… Они говорят ужасные вещи. Ужасные. Совсем не те, что ты хочешь услышать. И никто из моих друзей, получив свою порцию запредельного, не вернулся довольным и счастливым. Наоборот, все они стали замкнутыми, молчаливыми и старались особенно не распространяться об увиденном.

   Непалец поежился, словно почувствовал в духоте бара ледяной сквозняк.

   — Впрочем, одно это меня, пожалуй, не остановило бы — ведь я был молодым и безумным, так хотел чего-то нового. К тому же я никогда не слышал, чтобы эти… эти изображения, назовем их так, чтобы они причиняли кому-то хоть малейший вред. Но позже я прочел одну старинную историю. Я не суеверный человек, но… Наверное, немного веры в сверхъестественное передается нам с кровью, как способность обходиться без кислорода на больших высотах.

   Непалец вновь усмехнулся, но его глаза странно заблестели, и взгляд на миг метнулся к рюмке с алкоголем.

   — Поищите в Интернете «Грех Намдэ Цэнпо». Это памятник раннетибетской литературы, входит в обязательный курс в местных университетах. Вряд ли есть русский перевод, но английский — наверняка.

   — И зачем мне его искать? — спросил Рыбин, допивая чай. Испепеляющая жажда выпивки, безумная тема разговора и цель предстоящего путешествия породили внутри хаос, заставили все вокруг казаться нереальным, будто он смотрит кино с собой в главной роли или видит сон.

   — Это легенда, записанная приблизительно в седьмом веке нашей эры, но повествующая о куда более ранних, совершенно мифических временах. Прочтите ее, прежде чем отправиться в путь.

   Рыбин ожидал, что непалец сейчас окончательно превратится в персонажа фильма ужасов, который в самом начале отговаривает героев посещать Опасное Место — и чьи предостережения, конечно же, никто не слушает, — но этого не произошло. Его сосед вдруг неожиданно проворно спрыгнул с высокого табурета и торопливо пожал Рыбину руку, бегло взглянув на часы с потертым кожаным ремешком.

   — Пожалуй, отправлюсь домой. Судя по часам, жена уже должна была перестать сердиться. К тому же еще немного посижу здесь с вами — и таки выпью рюмку. И не одну.

   Улыбнувшись, он кивнул и двинулся к выходу. Но перед тем как раствориться в толпе, застыл на миг, повернулся и проговорил:

   — Прочтите «Грех».

   А потом исчез. Миг спустя Рыбин подумал, уж не породило ли старика его воспаленное от нехватки спиртного сознание. И лишь вторая рюмка на стойке напоминала, что его собеседник был настоящим. Мгновение спустя бармен убрал и ее. А потом протер место, где та стояла, словно окончательно стерев следы этого человека и его странного рассказа, заставив Рыбина сомневаться в их реальности.
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Рыбин сомневался в реальности мира внизу. Сомневался в том, что существует он сам. Что есть хоть что-то, кроме ревущей тьмы. Постепенно все, чем был мир вокруг, все, чем был он сам, истончилось, стерлось бесконечной бурей, вымерзло и выветрилось, превратив его в бестелесный призрак. Рыбин больше не чувствовал тепла — теплая одежда и пух спального мешка, казалось, вообще не согревали, а редкая кружка чая из растопленного на горелке снега походила на несколько глотков пустоты. Холода, впрочем, тоже не было, хотя снаружи, за хлещущей на ветру стенкой палатки, температура упала ниже минус двадцати. Не было почти ничего. Все стало воспоминанием о самом себе. Анина гибель казалась отголоском забытого сна. Сна во сне. Здесь, в этом неистово ревущем ничто, вымерзла даже скорбь.

   Да что там гибель жены — даже смерть Синичкина, случившаяся позавчера, казалась ненастоящей. Просто шутка. Скоро он вернется как ни в чем не бывало. Рыбин уже видел его вчера, во мгле. С болтающейся безвольно, раздробленной при падении в трещину головой на сломанной шее, тот брел за остальной группой. Рыбин разделил свой дневной паек надвое и оставил половину на снегу — чтобы Синичкин подкрепился. Если, конечно, мертвецам нужно есть. Ему самому уже давно не хотелось.

   Хотя кое-что оставалось. Рассудок. Болезненно трезвый без алкоголя и во всех смыслах холодный ход мыслей, едва слышно пощелкивающих в голове, как хорошо смазанные шестеренки. От запредельных нагрузок, холода и кислородного голодания ум словно лихорадило, и он снова и снова перебирал обстоятельства, загнавшие Рыбина в эту смертоносную пустоту, все события последних дней и странные действия Зуева, последовавшие за гибелью Синичкина.

   А еще в голове постоянно сменяли друг друга, как слайды в старом проекторе, образы из той тибетской легенды — «Грех Намдэ Цэнпо». Перед выездом из Катманду Рыбин нашел ее в Интернете, скачал и читал на смартфоне вечерами, лежа в спальнике в дрожащей на свирепом ветру палатке.

   Усталость была чудовищной, но одним из симптомов горной болезни было сочетание сонливости и бессонницы, так что времени для чтения хватало. К тому же «Грех» отлично усыплял — это была короткая история, но обильные описания одеяний героев вкупе с архаичным языком заставляли прорубать путь через текст с усилием, будто выдалбливая суть повествования ледорубом из древней льдины. «Грех» повествовал о властителе княжества по имени Намдэ Цэнпо, молодая жена которого умерла от чумы. Правитель впал в уныние, и лишь принесенные бродячим мудрецом известия о существовании далеко в горах загадочного места, бейюла, способного возвращать к жизни мертвых, вновь вдохнули в него жизнь. Мудрец рассказал князю о том, что во льдах скрыт некий «небесный дар» и он сможет получить обратно из мира мертвых любую душу, но лишь отдав три других взамен.

   Придворные советники пришли в ужас, когда узнали о планах князя. Они пугали его демонами, злом, проклятиями… Увещевали личным запретом, наложенным патриархом Самбхава, объявившим эти земли бейюлом. Но князь был непреклонен. Взяв с собой отряд преданных воинов, он отправился в путь.

   Месяцы спустя он вернулся. Никого из спутников с ним не было. Но была Доржи, его жена. Тогда придворные объявили ее исчадием ада и предали огню. Князь погиб, защищая воскресшую супругу.

   — Читаешь «Грех Намдэ Цэнпо»? — спросил Зуев несколько дней назад, перекрикивая рев ветра, тормошившего палатку, как голодный зверь — добычу. Рыбин делил жилище с Зуевым, в другой палатке ночевали Ерин и француженка.

   — Ты знаешь эту историю? — ответил Рыбин.

   — Грустная байка, — сказал Зуев, глядя в дрожащий нейлоновый потолок. Его глаза едва заметно поблескивали в темноте отраженным светом телефонного экрана, как ледышки. Мрак, скрывавший все остальное, превратил Зуева в бесплотный фантом, в голос ледяной ночи. Лишь болезненное, сиплое дыхание напоминало Рыбину, что рядом с ним живой человек.

   — Там и правда творятся чудеса, — вдруг прошептал Зуев. Ветер будто намеренно затих, позволив этому шепоту достичь ушей Рыбина. — Скоро сам увидишь.

   — О чем ты? — ответил Рыбин, выключая смартфон и пряча его в спальник, чтобы не разрядился от мороза. — Откуда ты знаешь, что там?

   Зуев не ответил. Как не отвечал и прежде, когда Рыбин или Ерин интересовались, почему, несмотря на бурю, застилавшую все вокруг непроницаемой пеленой, и вопреки бредовым показаниям сбесившихся навигаторов, он постоянно знал, куда идти, и уверенно вел их дальше. Зуев лишь молчал и слабо, тускло улыбался в ответ. Сейчас Рыбин видел только это холодное мерцание глаз в темноте, но все же почему-то знал — Зуев улыбается и теперь.

   Впрочем, странное молчание руководителя группы было ерундой в сравнении с тем, что произошло с Синичкиным. Этот мощнейший альпинист с особой страстью к ледолазанью присоединился к Зуеву после того, как тот пообещал ему восхождения на причудливые сераки в Цирке Годеш. Когда три дня назад они перешли через перевал Душ и под ураганным ветром двинулись вдоль хребта, Синичкин шел во главе связки. Все они сильно устали, ураганный ветер и снег едва позволяли разглядеть идущего в полутора метрах впереди. Рыбин брел третьим, едва переставляя ноги, когда веревка резко натянулась, рванув его вперед. Рыбина развернуло, он рухнул на снег, рюкзак навалился сверху, выбив из легких разреженный воздух. Веревка тут же потащила его вперед, во мглу, где едва различимая тень Ерина с криком растворилась в белизне.

   Многолетний опыт заставил руки без указаний истощенного, одуревшего от высоты мозга самостоятельно вонзить ледоруб в присыпанный снегом лед. Это замедлило, но не остановило сползание в невидимую бездну. Лишь когда Зуев сделал то же самое, они сумели остановиться и закрепиться.

   Трещина была забита свежим снегом и оттого почти незаметна. Им удалось вытащить Ерина, оставшегося без рюкзака, а затем и Синичкина — сохранившего рюкзак, но лишившегося жизни. Шея ледолаза была сломана, в голове, с которой слетела каска, зияла чудовищная рана. При подъеме наверх голова безвольно болталась, как у китайского болванчика, окропляя кровью стены ледяного провала.

   Гибель товарища повергла Рыбина и остальных в уныние. Но реакция Зуева оказалась куда более странной — он внезапно впал в настоящую панику, заметался по лагерю, наспех разбитому после трагедии на леднике, и принялся бормотать себе под нос что-то невнятное. Конечно, смерть была ужасным событием, но в горах это было привычным, рутинным ужасом — расщелины, камнепады, лавины и чудовищные высотные нагрузки уносили жизни множества альпинистов, и каждый знал кого-то, кто не вернулся с заснеженных вершин. Зуев не был исключением — к своему шестому десятку он лишился многих товарищей. Поэтому Рыбин списал неадекватность руководителя на обострившуюся горную болезнь. Она не давала покоя им всем, свирепствуя куда сильнее, чем ожидалось на такой высоте. Тошнота, головокружение, отсутствие аппетита и апатия сочетались с нарастающей сновидческой зыбкостью всего вокруг. Будто они уходили все глубже в какую-то запретную, закрытую на ремонт часть мира, которую еще не успели как следует обустроить, прорисовать, наполнить цветами и звуками.

   Приступ паники у Зуева миновал, когда на закате, в темнеющей снежной мгле, показались неясные силуэты. Вскоре выяснилось, что это были трое французских альпинистов. Двое мужчин и девушка. Они двигались к перевалу и заблудились в пурге. Зуев указал им путь, и французы ушли, надеясь пройти еще немного до темноты. После их появления истерика Зуева сменилась угрюмой задумчивостью. Ерин предложил вернуться, но руководитель отказался.

   — Он хотел бы, чтобы мы дошли, — пробормотал Зуев, устремив пустой взгляд вслед уходящим французам.

   Рыбин не возражал. Он тоже хотел дойти. Хотел увидеть Аню, не думая о том, как это возможно. Увидеть хоть тень, отблеск, ледовый фантом. Как увидел один из спутников Харта в двадцать первом.

   А еще он думал о Намдэ Цэнпо, который не только увидел.

   Той ночью Рыбина, как обычно, разбудил переполненный мочевой пузырь — причина, выгонявшая любого на холод из теплого спальника, невзирая на холод и пургу. Зуева в палатке не было. Выбираясь из спального мешка, Рыбин коснулся спальника соседа. Мешок успел остыть.

   Ботинки превратились в куски льда, в которые едва удалось воткнуть стопы. Снаружи Рыбин обнаружил, что буря утихла. Свежий снег искрился на палатках в свете звезд, казавшихся такими близкими — и одновременно чужими и холодными. Помочившись в снег, Рыбин повернулся к палатке и заметил в темноте дрожащее пятно света. Оно плыло над ледником, приближаясь к лагерю. Это было что-то огромное. Исполинский циклоп со светящимся глазом.

   Лишь на расстоянии двух-трех шагов Рыбин понял, что это был Зуев. Он нес кого-то на плечах. Девушка. Длинные светлые волосы свисали вниз, скрывая лицо и едва не волочась по снегу. Волосы, покрытые снегом и кровью. Кровь забрызгала и большой смайлик на ее куртке, придав ему хищный, кровожадный облик.

   — Я услышал… крики, — пробормотал, тяжело дыша, Зуев. Он торопился к палатке Ерина. Рыбин двинулся следом, неуклюже ковыляя в своих не до конца оттаявших ботинках. — Направился вниз, нашел их лагерь… Лавина. Все погибли, кроме нее.

   Там, в полузабытом «внизу», Ерин был фельдшером и после беглого осмотра решил, что девушке ничего не угрожает. Она потеряла сознание от сильного удара по голове, но ссадина оказалась неглубокой. Они осторожно уложили ее в спальник Рыбина, вложив туда несколько химических грелок. Сам Рыбин остаток ночи провел, натянув на себя всю свою и зуевскую одежду — и все равно не сомкнув глаз от лютого, прогрызающего, проедающего себе путь к телу, как кислота, холода.

   Утром стало ясно, что нужно возвращаться.

   — Мы не сможем перейти перевал Душ. Не с ней, — покачал головой Зуев, кивнув на палатку Ерина. Пар из кружки в дрожащей руке застилал его лицо. Чахлое, едва пробивавшееся сквозь тучи солнце залило бескрайнее плато ледника тусклым, болезненным свечением. — Но мы можем спуститься через Цирк. В дне пути оттуда, на китайской стороне границы, есть глухая деревенька, где нам смогут помочь. А уже оттуда выберемся в цивилизацию.

   Никто не возражал. Насилу позавтракав супом и шоколадом, они продолжили путь. Девушку по очереди тащили на импровизированной волокуше, сделанной из тента от палатки и треккинговых палок.

   К полудню погода стала портиться. С каждым шагом реальность происходящего разжижалась, таяла. Поначалу Рыбину казалось, что ноги весят тонну каждая, и передвигать их было почти как переставлять вручную гранитные колонны. Но затем пришла странная, нездоровая легкость. Тогда он и увидел Синичкина — впервые после его смерти. Он шел за ними. Рыбин понял, что они ошиблись, — Синичкин был жив, но они бросили его там, в снегу. И теперь он пытался догнать их. Рыбин хотел сказать всем об этом, но словно разучился говорить. И не мог остановиться. Так что он продолжал идти, порой оглядываясь, чтобы увидеть во мгле темную фигуру. Иногда ему казалось, что он видел и других. Погибших французов. Древних воинов, спутников Намдэ Цэнпо.

   Аню.

   Они словно наблюдали за ними, смотрели представление из какой-то потусторонней ложи. Представление или состязание. Мертвые делали ставки, дойдут ли живые до цели.

   Эта мысль заставила Рыбина рассмеяться, но вместо смеха из горла вырвалось хриплое карканье. Ветер вырвал его изо рта, заглушил, впитал в снег и унес прочь. А потом Рыбин расплакался. Ветер забрал и слезы. В голове метались мысли, как горящие люди в охваченном пожаром доме. Намдэ Цэнпо… Виктор Харт… Его странно знакомое лицо на старинной кинопленке…

   — Все, что случилось, было не зря, — сказал Зуев ночью. Или днем? Рыбин уже не ощущал разницы. — Мы совсем близко. Утром ты получишь свою награду.

   Рыбин улыбнулся. У него больше не было вопросов. Он хотел лишь тепла. Хоть крупицу тепла.

   И Аню.

   
— Я не смогу идти дальше, — пробормотал Рыбин. Он сидел на рюкзаке у костра рядом с палаткой. У костра, которого не было. Он видел костер и чувствовал тепло, чувствовал его жар на коже и глубоко внутри. Но знал, что огня нет. Он сотворил его сам. Это было странное ощущение — словно он властелин мироздания, способный лепить пламя из снега, творить целые миры. Лишь одного он не мог — идти дальше.

   — Дальше и не нужно, — ухмыльнулся Зуев. Лед вмерз в его бороду, в кожу, словно он сам был ледяной скульптурой. — Мы пришли.

   Зуев повернулся и подошел к склону в десятке метров от лагеря. Рыбин последовал за ним.

   Сначала Рыбин решил, что ему померещилось. Он протер перчаткой заиндевевшее стекло маски, но картина лишь прибавила в своей грандиозности.

   Котловина, заполненная ледовыми столбами, была вытянутым овалом и походила на самый большой в мире стадион. На месте «арены» виднелось что-то черное. Проталина.

   Ледовые башни искрились, переливались в утреннем солнце, их затейливые, невообразимых оттенков отсветы на склонах гор походили на блеск иных, неземных звезд. Сераков было так много, причудливо искаженных, выщербленных ветрами, зазубренных и ощетинившихся острыми осколками, что Цирк напоминал огромный ледяной лес.

   — Цирк Годеш, — прошептал Зуев. Ветер теребил прядь его седых волос, выбившуюся из-под шапки. — Здесь нет смерти, Саша. Здесь сбываются мечты.

   — Что ты, мать твою, несешь? — спросил Рыбин, чувствуя, как сквозь усталость, будто крик через толщу воды, пробивается злость. Ему осточертели все эти загадочные фразочки. Пользуясь минутным просветлением, он хотел было обрушиться на Зуева с вопросами — тот явно знал об этом месте куда больше, чем говорил, и даже не слишком усердствовал в сокрытии этого знания. Но прежде чем с обветренных губ Рыбина сорвалось хоть слово, Зуев повернулся и двинулся к лагерю.

   — Пойдем. Соберем палатки и спустимся.

   И тогда Рыбин понял, что там, внизу, он получит куда больше ответов, чем от Зуева. Спотыкаясь от слабости в ноющих ногах, он побрел к палатке собирать вещи.

   Спуск был пологим, кошки отлично держали на плотном, искрящемся как глазурь фирне. Француженка утром пришла в себя и могла идти сама, опираясь на плечи Ерина и Рыбина. Она была бледной, легкой, будто призрак. Странно было чувствовать исходящее от нее лихорадочное тепло, пробивавшееся даже сквозь многослойную одежду. Тепло… Словно забытая, никак не обретающая четкость тень давнего воспоминания, мелькающая на самом краю памяти.

   По пути вниз, следуя за Зуевым к растущим впереди серакам, они сбивчиво объяснили ей по-английски, что произошло с ней и ее спутниками. Девушка только прошептала, что помнит, как засыпала той ночью, и больше ничего. Но сказала, что они специально выбрали место вдалеке от лавиноопасного склона и не представляет, как такое могло произойти. Рыбин с Ериным лишь переглянулись, ответить им было нечего. Ведь их там не было.

   Исполинские льдины на границе огромного лабиринта нависали над проходом и походили на врата древнего заброшенного города. Путники будто входили в ледовый грот; яркий, слепящий солнечный свет сменился приглушенным свечением — голубоватым, бирюзовым и еще множества оттенков, многие из которых Рыбин видел впервые. Ветер, не стихавший наверху, в Цирке сменился тишиной, быстро наполнившейся новыми, непривычными звуками. Рыбин начал слышать тяжелое, свистящее дыхание спутников и собственное, а еще звук шагов, эхом отражавшийся от ледяных глыб и вскоре наполнивший лабиринт шорохами и шелестом, словно вокруг таились, ползая в трещинах расколотых льдин, огромные змеи. Звуки постепенно слились в неясный вкрадчивый шепот. Он доносился со всех сторон, как будто зашептали их рваные, искаженные отражения, мелькавшие в изломанных, выщербленных льдинах, как в нагромождении битых зеркал.

   Извилистый проход медленно уводил их вниз. Порой встречались развилки и боковые ответвления, где Зуев, решительно шагавший впереди, без раздумий выбирал направление. Рыбин решил, что он просто торопится пройти лабиринт насквозь и начать спуск в деревню, но не мог отделаться от старого ощущения, что руководитель группы хорошо знает, куда идти, и оказался здесь не впервые. В конце концов, все эти дни он… Он что? Что-то о кадрах из фильма Харта… И о пути, который знал Зуев. И о мертвых, вновь становившихся живыми… Вопросы вязли в болоте, которым стали мысли от истощения и недостатка кислорода.

   Мысли Рыбина бестолково и вяло блуждали, сталкиваясь, как рыбы в переполненном аквариуме супермаркета, пока их движение не прервало какое-то новое, глубинное движение в одной из льдин. Он посмотрел туда, но увидел лишь вытянутое, скрюченное трехглавое чудище, созданное льдом из их с Ериным и француженки отражений.

   Вот снова. На этот раз с другой стороны.

   Ерин вскрикнул и замер, уронив руку девушки; та всем весом повисла на Рыбине, слабые ноги которого подкосились, и они упали на колени, будто преклоняясь перед открывшимся им чудом.

   Во льду был человек. Старик. Обнаженный, он приближался, проступал из глубин льдины. Дряблая, сморщенная бледная плоть, лысый череп в темных пятнах, бездумный взгляд немигающих выпученных глаз — он походил на какую-то глубоководную рыбу, поднимавшуюся из толщи вод, куда никогда не проникали свет и тепло.

   — Mon dieu [10]…— прошептала девушка; Рыбин почувствовал, как ее пальцы вцепились в его плечо. — Pepe [11]…

   Старик приблизился вплотную к поверхности дня. Его рот резко, неумело раскрылся в подобии улыбки, обнажив серые беззубые десны. Он вытянул руку вперед и упер ладонь в лед. Пальцы расползлись в стороны безвольно, как щупальца дохлого осьминога.

   — Pepe… — повторила француженка, стянув зубами перчатку и протянув руку навстречу. Она приложила ладонь к бугристой ледяной глади, где в холодной синеве подрагивало что-то похожее на старого человека.

   — Tu es chaud [12]…— пробормотала она, и Рыбин увидел блеск слез в ее глазах. — Chaud…

   А потом старик что-то сказал. Сквозь лед не донеслось ни звука, но Рыбин заметил, как двигались его губы, когда он приложил их ко льду в подобии поцелуя. Двигались, подергиваясь неестественно, как две налитые кровью пиявки. Француженка вздрогнула и отшатнулась, отдернув руку, словно лед стал обжигающе горячим.

   — No… Pepe, no… — затрясла она головой.

   Старик повторил свое немое послание, и девушка заплакала.

   Рыбин вдруг заметил кое-что еще и вмиг позабыл о девушке и ледяном старике. Из льдины по другую сторону прохода надвигался другой силуэт. И еще до того как черты прояснились, стали четкими, он уже узнал их — узнал тело, каждый изгиб, каждую впадину и выпуклость которого знал наизусть. Это была Аня. Она шла к нему.

   — Ты… Аня, ты… — только и мог лепетать Рыбин, когда жена, нагая и почти белая, словно плывущая в ледовой лазури, подошла совсем близко. На ее лице царила отрешенность, водянистые глаза смотрели в пустоту… и вдруг резко уставились на него, вонзили в Рыбина холодный, мутный взгляд, сквозь который едва проступало какое-то подрагивание, копошение, заставившее Рыбина подумать о муравьях, поедающих тушу мертвого зверя.

   Она протянула руку, он вытянул свою. Ощутил ее тепло сквозь намокший лед. Она была там. Была настоящей.

   — Аня… Мне так… Так… — забормотал Рыбин, не зная, как это возможно, во что верить, не отличая уже реальность от бреда, от высотных галлюцинаций, не отличая явь от сна — и не желая отличать, пока она здесь, такая близкая, такая теплая, и между ними лишь тонкий, тончайший слой льда…

   Повинуясь внезапному порыву, он отстегнул ледоруб от рюкзака и с размаху вонзил острие в лед. Кусочек мутноватой лазури откололся, а с ним — часть Аниного лица: глаз, бровь, кусочек рта и носа… Упав россыпью осколков под ноги Рыбина, они спазматически задрожали, как отброшенный ящерицей хвост.

   — Я убила его, — прошипела Аня, и ее слова расцвели в голове Рыбина ядовитыми цветами. — Ребенка. Это был не выкидыш. Я убила его, чтобы во мне не было ничего от тебя.

   — Что… — забормотал Рыбин. А его обнаженная жена — или что-то похожее на нее — улыбалась остатком рта и вновь повторяла:

   — Я убила… Убила…

   — Не обращайте внимания, — сказал по-английски Зуев, и Рыбин вздрогнул — он не заметил, как тот вернулся из хитросплетения ледяных каньонов и пещер. — Это просто… картинки. Проекции. Они говорят мерзости, вытягивают их из вас и бросают в лицо, чтобы не подпустить к главному.

   — Главному? — бессильно осыпалось с губ Ерина. Он казался совершенно сбитым с толку, в глазах, устремленных на серак чуть позади, плясали искорки разгорающегося безумия, словно от происходящего мозг закоротило. Похоже, он тоже видел кого-то. Или что-то.

   — Вперед, — сказал Зуев, рывком подняв девушку с колен. Рыбин, застонав, поднялся сам — снег не отпускал как трясина. — Сейчас все увидите сами.

   Фигуры во льду исчезли. Не произнеся ни слова, Рыбин, девушка и Ерин двинулись вслед за Зуевым вглубь лабиринта.

   Они опускались вниз, все глубже в толщу ледника. Лед здесь был темнее, с вкраплениями грязи, камней и другими примесями. Тут и там вновь возникали шепчущие тени, мелькали призрачные силуэты, но они делали, как велел Зуев, — не обращали внимания. Рыбин посмотрел на гладкие валуны, вмерзшие в лед — такие же перекатывались под ботинками, — и подумал, что до них здесь вряд ли кто-то бывал — ледник протаял совсем недавно.

   Мысли ощущались странно — будто думал кто-то другой, а Рыбин видел его сон. Сон во сне. Он усмехнулся этой мысли. Ему больше не было холодно — напротив, стало жарко, он чувствовал испарину. Стянув с головы шапку и балаклаву, он швырнул их в снег, а следом — перчатки.

   Мертвец в старой брезентовой штормовке стоял за одним из поворотов ледового ущелья — там, где полоска пасмурного неба над их головами почти исчезла, сдавленная ледовыми стенами. Он наполовину вмерз в лед — наружу показалась только верхняя часть туловища, руки и одна нога ниже колена — и сам походил на искаженное ледяное отражение, искривленный, измочаленный, растопыренный, словно карикатура на одержимого бесами. Образ дополняли вытаращенные оледенелые глаза на посеревшем, покрытом коркой наледи лице.

   Ерин отшатнулся, заметив мертвеца. Но Зуев подошел к тому как к старому знакомому и усмехнулся.

   — Немецкая экспедиция, сорок четвертый год, — сказал он с каким-то странным теплом в голосе. — Тогда ледник был сплошным. Они копали тоннели, и Альфреда задавило, когда один из них обрушился. Добряк Альфред, он вырезал такие красивые женские фигурки изо льда…

   У Рыбина отвисла челюсть, когда Зуев наклонился и как будто обнял мертвеца. Лохмотья древней штормовки качнулись, несколько клочьев осыпались. Только сейчас Рыбин заметил поблекших орла и свастику на ткани. Под тканью, на остатках свитера, проглядывала пустая кобура.

   — Немцы? — пробормотал Рыбин. — В Гималаях? Я облазил весь Интернет и не видел ни слова о, как ты говоришь, немецкой экспедиции на Годеш. Такого даже на сайтах рептилоидов не пишут.

   Зуев, уже двинувшийся дальше, пожал плечами, и, не оборачиваясь, ответил:

   — Порой реальность невероятнее любого бреда, Саша.

   Рыбин хотел в тысячный раз задать вопрос «откуда ты знаешь?», когда вдруг ощутил затхлое, прелое тепло, резко контрастировавшее с морозным воздухом. От перепада температур Рыбин едва не потерял сознание, и, когда подтаявший лед под ногами резко пошел под уклон, он поскользнулся и помчался вниз, как ребенок на горке.

   Оказавшись внизу, он отряхнул снег с лица… и уставился на то, что и было, судя по всему, целью Зуева. Когда за его спиной сверху скатились Ерин и вскрикнувшая девушка, Рыбин даже не обернулся — настолько представшее перед ним отличалось от всего, что он когда-либо видел.

   В проталине размером с футбольное поле раскинулась обнаженная порода — черная, пористая, как пемза, с дырами размером с канализационный люк. В этих дырах клокотало что-то белесое, теплое… над всем странным образованием поднимался пар, струйки талой воды стекали отовсюду, убегая в отверстия и смешиваясь с булькающей там, во мраке, слизью.

   — Что это, на хрен, такое?! — взвизгнул Ерин, опасливо пятясь от «пемзы». Француженка, утопающая в клубах пара, сидела на снегу с широко раскрытыми глазами, с нелепым смайликом на куртке, и выглядела совершенно обезумевшей.

   — Жизнь, — улыбнулся Зуев и, бросив рюкзак на снег, шагнул к Ерину. — Первичная. Вечная. Давай я покажу тебе.

   — Что за… — начал Ерин, когда Зуев оказался рядом и раздался хлопок. Эхо заметалось по ледовой чаше, отозвавшись недобрым рокотом в зарослях сераков наверху.

   Рыбин не сразу разглядел рваную дыру в куртке Ерина. Из нее лезли клочья пуха, обагренные кровью. Зуев продолжал улыбаться. В руке он держал пистолет, напоминающий немецкие «вальтеры» из фильмов про войну. Рыбин вспомнил пустую кобуру мертвого нациста наверху.

   Ерин каркнул что-то. Попытался поднять ледоруб. Потом начал оседать, и Зуев подхватил его, заключив в объятия.

   — Так нужно, Жень, — сказал он и похлопал Ерина по плечу. Тот вновь попытался что-то сказать, но с его губ сорвалась лишь россыпь кровавых брызг, покрывших лицо Зуева.

   А потом Зуев толкнул Ерина в одно из отверстий, и клокочущая вязкая масса на дне поглотила его.

   Француженка закричала, и рокот нависавших над проталиной глыб льда стал еще более угрожающим. Но Рыбин не обращал на него внимания. Он смотрел на Зуева.

   — Ох уж эти старые пистолеты — такие надежные, но такие шумные, — продолжал улыбаться тот и навел ствол на девушку. Та завизжала запредельно, нечеловечески высоко и закрыла лицо с окровавленной повязкой на лбу ладонями, словно они могли спасти от пули.

   Зуев поморщился и махнул рукой, опустив пистолет. Потом повернулся к Рыбину.

   — Бабы не умеют умирать. Никогда не умели, — бросил Зуев, не скрывая презрения. — Оставлю ее на потом. А пока…

   Он навел ствол на Рыбина. Тот был слишком истощен, чтобы бояться. Вымороженный до самой глубины рассудок желал одного — понимания.

   — Так это правда? Оно может вернуть одного за троих? — пробормотал он, глядя на булькающую массу. Над одним из отверстий она неожиданно вздыбилась метровым выростом.

   — Эта байка не врала? Или ты просто рехнулся и поверил в эти бредни?

   Зуев пожал плечами, продолжая улыбаться.

   — И все это ради сына? Ты готов вернуть его, убив троих ни в чем не повинных…

   — Сына? — прошипел Зуев; улыбка дрогнула, сменившись гримасой брезгливости. — Этого жалкого наркомана? У меня было с дюжину дочерей толковей этого ублюдка. Нет, Саш, ты так и не понял.

   Он покачал головой, явно искренне разочарованный, прицелился… И тут в его облике проступило что-то знакомое — нужный ракурс, нужный рисунок света и тени…

   — Харт, — пробормотал Рыбин.

   — Аллилуйя! — всплеснул руками Зуев, и капли крови Ерина на его лице заискрились в солнечных лучах. Клочья пара, стелившиеся у его ног, придавали ему сходство со злодеем из старых боевиков, которые Рыбин смотрел в детстве. Там пар часто так же поднимался из ливнестоков в каких-то глухих ночных переулках.

   — Да. Когда-то. Меня тогда постигла неудача — Джейкоб, этот ирландский прощелыга с кинокамерой, сбежал и угодил в расщелину. Лишил меня одного из троих. Оно берет только живых, знаешь ли. Это был мой первый раз, я был молод, не все продумал, может быть, еще не верил до конца… В следующий раз, когда я был гауптманом Келлером, я все сделал лучше.

   Зуев шагнул к Рыбину, поигрывая пистолетом в руке.

   — Ты можешь не просить никого. Можешь попросить у него себя, Саша. Снова и снова, стоит старому телу износиться. Вечно. Все эти местные байки про реинкарнацию — может, здесь их начало. Разве трое — такая уж большая цена за вечность? Даже если один из них — лучший мой друг за пару жизней.

   Он приставил ствол к груди Рыбина.

   — Я не выстрелю, — сказал Зуев, глядя на Рыбина с каким-то отеческим теплом в глазах. — Я позволю тебе шагнуть самому.

   Рыбин не отвечал. Все это было неважно. Это был сон. Сон во сне. Он скоро проснется в темноте палатки. В темноте погасшего рассудка. В темноте мертвого космоса. В темноте безумия.

   — Больно не будет, поверь. Оно сказало мне, когда я рождался вновь. Ты просто…

   Зуев умолк, запнувшись. Миг спустя Рыбин заметил, что из шеи Зуева торчит острие ледоруба. Кровь стекала по коже, растапливала снег на обмерзшем воротнике.

   Зрачки Зуева расширились. В них мелькнуло удивление. Следом — безбрежная, бездонная усталость. И наконец, что-то похожее на облегчение. Он вцепился в Рыбина, упал на колени. За ним показалась француженка, окровавленные волосы застилали половину ее лица, один открытый глаз был налит безумием.

   Вдруг Зуев чудовищным усилием, харкая кровью и надувая на губах багряные пузыри, заговорил:

   — …можешь… в-вернуть… ее… я подарю т-тебе… т-только думай… о ней… как во сне…

   Выплюнув эти обломки слов, он улыбнулся даже шире, чем прежде, обнажив темные от крови зубы. А потом оттолкнулся от Рыбина и исчез в темном зеве уходящего вниз хода. Слизь проглотила его мгновенно.

   И тут же вырост над другим отверстием стал выше — почти в рост человека. Белесая масса походила на неумело исполненное подобие плоти.

   «Вернуть ее».

   Рыбин подумал об Ане. Посмотрел на француженку, на лице которой блестели замерзшие кровавые слезы. Она обхватила голову побелевшими от холода руками и мерно раскачивалась, глухо завывая. Потом Рыбин посмотрел на «вальтер», лежавший в луже талой воды рядом с его правым ботинком. Снова на девушку. Сераки наверху загремели, начав осыпаться.

   — Сон во сне… — прошептал Рыбин, когда их с девушкой взгляды встретились.
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Рыбин вышел из полицейского участка в Катманду, где ему пришлось разъяснить, как под ледовым завалом в Цирке Годеш погибло четыре человека — двое действительно погибших там и двое французов, зарубленных во сне Зуевым. Вопросов было немного — провести поиски удастся не раньше чем через месяц, и шанс на их успех был невелик.

   Рыбин вышел на улицу, где его ждала девушка в куртке со смайликом. Они обнялись. Она посмотрела на него, улыбнулась и по-русски сказала:

   — Спасибо.
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    Яна Демидович

    Щукин сын

   

   [image: after_title]

— Ах, Самара-городок, беспокойная я… — издевательски пропел Королевич, оставив позади вокзал, похожий на Бендера из «Футурамы».

   «Поганец», — подумал Емельянов. Впрочем, ему было хреново и без этой песенки. Ноздри трепетали, вбирая запахи горячего асфальта, выхлопных газов и потных тел; жаркий август не щадил никого.

   Но в букете ароматов нет-нет да мелькал призрак того самого, речного. А за ним легко, острой леской, тянулась цепочка ненавистных воспоминаний.

   «Мог отказаться от командировки. Наврать что-нибудь».

   Емельянов отмахнулся от внутреннего голоса. Поздно. Он уже здесь, в родном городе. Спустя почти двадцать лет.

   «А ведь я еще помню…»

   Как пахнет хмель и солод с Пивзавода. Баклажки с запретным для него, двенадцатилетнего, «Жигулевским» со Дна. Прогулки от «Макдака» на Полевой до площади Куйбышева, а потом вниз до изумрудных Струкачей, на Набу, пропахшую шашлыками, и там, за пляжем…

   Емельянов похолодел. Место на руке, где давно срезали кожу, защипало. Казалось, посмотри туда и увидишь кровь.

   Емельянов сглотнул. На языке тут же расплылся вкус тины; старуха, сидящая у дороги, поймала его взгляд и оскалила щучье-острые зубы; сердце дало перебой, точно в него, как в живца, вошел беспощадный крючок, и Емельянов…

   — Город-курорт. М-да, — фыркнул Королевич, разрушив морок, и оглянулся: — Чего застыл? Ностальгия?

   Побагровев, Емельянов не нашелся с ответом, и это еще больше развеселило попутчика.

   — Ой, не могу! Ладно, не дуйся, вон такси. Не тормозим, Емеля!

   Емельянов вздрогнул. Кличка, почти забытая, из детства, отозвалась тревогой и маминым голосом: «Лучше б я не читала тебе эти сказки!»

   Емельянов вздохнул и, помедлив, пошел вперед.

   «Да, мама. Лучше б не читала».

   Воспоминания отступили — и нахлынули.
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Утро было славным: бирюзовое небо, белые облака. Лето, солнце, Рождествено… Что еще нужно для счастья?

   Емеля усмехнулся. Известно что.

   Рыбалка.

   «И трофейный крокодил», — вздохнул он. Щука не ловилась. Ну, если не считать мелочи — карандашей, которых он, конечно, отпускал.

   Емеля подобрал рюкзак, снасти и побежал.

   — Эй, рыбак! Ни хвоста ни чешуи! — крикнул вслед сосед Прохор.

   — К черту, дядь Прош!

   Емеля промчался мимо коз, вспугнул Ваську, что повадился гадить под окно. Помедлил возле водонапорной башни: засмотрелся на гордую высоту, вызывавшую в памяти древние за́мки.

   «Опять размечтался! — прорезался в голове голос мамы. — Лучше б про учебу подумал!»

   Емеля поморщился.

   Школу он не особо любил. Перебивался с четверок на тройки. Другое дело — рыбалка!

   «О будущем подумай! Ведь не маленький уже. На что семью кормить будешь?» — кипятилась мама. Однажды, не выдержав, он ляпнул: «А щуку поймаю, волшебную! Она мне поможет».

   Что потом было!..

   От ремня спас папа. Именно он одобрял его самовольно взятую кличку и ежегодно отправлял в Заволгу, к своей матери. А напоследок всегда усмехался: «Рыбалка-рыбалка… Все не зря. Вот как станешь каким-нибудь бизнесменом по рыбе! Отдыхай, Емелька. Не грусти».

   А он и не грустил. Вся сонность слетала с него, стоило пересечь водную черту. Только здесь он становился собой. Только здесь, на каникулах, его по-настоящему поддерживали.

   Емеля облизнулся, вспомнив бабушкины расстегаи. Вроде сытый, а вот подумал — и сразу полон рот слюны! Кажется, на зубах — хруст румяной корочки, в руке — теплое печево, а внутри — белая-белая рыбная мякоть…

   Рыбу для бабушки Емеля обычно поставлял сам, и от этого ее блюда становились еще вкусней.

   Сегодня он решил удить с берега. Улыбаясь, насадил на крючок выползка пожирней и сделал заброс. Пять минут — и вот он, первый хвост: первый верткий карасик.

   — На то и щука в реке, чтоб карась не дремал, — усмехнулся Емеля.

   — Уже обрыбился? — весело спросил кто-то.

   «Манчиха!»

   Емеля радостно обернулся. Позади стояла девушка: лохматая, загорелая, в майке и шортах цвета вареных раков. Зубы белые, цыганские, а в левом ухе — золотое колечко. Ни дать ни взять атаманша, в честь которой кличка.

   На деле звали ее Манькой. Не местная, она появилась в этом году с папой-историком, что арендовал домик на лето. Высокая для своих пятнадцати, Манька одевалась как пацан, фанатела от легенд Жигулевских гор, а уж рыбачила!..

   Они познакомились именно на рыбалке. Сначала Емеля воротил от нее нос: чего к нему прилипла? Он же не сверстник. А потом незаметно сдружился.

   Манчиха оказалась кладезем историй. Именно от нее он узнал, что лакомка-линь падок на творог и как ловили щуку в Древней Руси, с ней охотился на раков, заложив в раколовку кусок стащенной из дома жареной курицы. В благодарность Емеля рассказывал о «даме в белом» из местного Дома с мезонином, любимых рыбных местах и слухах о кладах Степана Разина.

   При упоминании кладов Манчиха оживлялась еще больше: Емеля знал, что ей до смерти хочется найти что-нибудь такое. Манчиха ходила в горы, но, кроме разбитой коленки, ничего оттуда не принесла. Впрочем, она была не из тех, кто сдается. Веселая, шебутная Манчиха не нравилась бабушке, но Емеля, прежде не имевший друзей, души в ней не чаял.

   — Пойду окунусь!

   Манчиха разделась до купальника и, пробежав по песку, плюхнулась в воду.

   — Всю рыбу распугаешь! — крикнул Емеля, но больше для виду. Злиться на подругу было невозможно.

   Та загоготала и, дразнясь, стала плавать разными стилями. Мол, давай сюда, смоги круче! Емеля улыбался и качал головой: нетушки, знаем вас. Манчиха плавала так же отменно, как и ее тезка из легенды.

   Вскоре она вылезла на берег. Тут-то и раздался свист.

   «Кир», — поморщился Емеля, еще не обернувшись.

   И правда. В отдалении, держа снасти, стояли пять парней постарше Манчихи, несколько пацанов и сам Кир. Именно он, прищурив глаза, алчно пялился на фигуру подруги.

   Бросив на парня брезгливый взгляд, она стала одеваться.

   — Эй, Манчиха!

   — Пошли с нами! Повеселимся!

   — Я тебе суперудочку покажу…

   — Кожаную, — тихо, но слышно добавил кто-то, и парни заржали.

   Манчиха вздохнула. Уперла руки в бока и холодно посмотрела на Кира.

   — Мало тебе, да? Еще хочешь?

   Емеля невольно фыркнул. Позавчера Манчиха, устав от шуточек, врезала Киру в рожу. Но, видимо, чтобы парень отстал навсегда, надо было бить в иное место.

   Как-то Емеля спросил, почему Манчиха не пожалуется отцу. Но та ответила, что не хочет отвлекать его из-за ерунды. Сама справится.

   «И ведь справится! Как заедет ему коленкой в…»

   — Чего лыбишься? — рявкнул Кир, и улыбка Емели исчезла.

   — Отвянь от него! — тут же прошипела Манчиха, встав рядом с другом.

   Кира перекосило. Емеля понимал, почему он злится: взрослая, интересная девушка, а не с ним. С каким-то сосунком! От этого просыпалось злорадство, а еще — легкий страх.

   Емеля знал Кира, который жил в соседнем селе. У него давно сложилась репутация наглеца и хулигана. А бабушка, шепелявя, и вовсе называла его: «Щукин сын», поминая блудливую мать, которую Кир, несмотря ни на что, любил.

   Местные же мальчишки его просто боготворили. С Емелей — городским, тем, кто приезжает лишь на лето, — у них были прохладные отношения. Не задирали, и то славно. Но теперь…

   — Ну так че? — упрямо спросил Кир.

   — Через плечо! — срезала его Манчиха и заливисто расхохоталась.

   Кир аж зубами скрипнул. Развернулся и, махнув дружкам, пошел прочь.

   — Хорошего клева! — не утерпев, крикнул вслед Емеля.

   Кир встал. И, оглянувшись, грязно выругался.
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…Пока Емельянов хмуро обозревал холл гостиницы, Королевич подписывал документы любимой ручкой и попутно флиртовал с девушкой-администратором. Ему, красавцу, были рады везде: хоть в последних курмышах, хоть в Абу-Даби.

   «Вот бы Маша на это посмотрела».

   Маша. Эх, Маша…

   Как она могла? Втрескаться в такого?

   «Успокойся. Королев так со всеми флиртует. А Машу любит. Вроде бы…»

   — Как же, — процедил Емельянов, когда коллега, не стесняясь свидетеля, чмокнул девице руку.

   — Ты что-то сказал? — улыбаясь, повернулся он.

   У Емельянова дернулась щека.

   — Нет.

   Емельянов потер лоб. В глаза точно песок бросили.

   «Эх, Маша…»

   Вроде и смотреть не на что, хоть и богатая наследница, дочь Царькова — заказчика их фирмы. Подумаешь, устроили ее к себе. Но тогда ее улыбка, впервые увиденная на совещании, заставила оцепенеть. Краткая, мимолетная.

   Так похожая на улыбку Манчихи.

   — До завтра! — махнув ему, Королевич скрылся в своем номере.

   Емельянов не ответил. Он зашел — и окаменел, разглядев фигурку на кровати.

   «Это что? Это… новая мода такая?»

   На загривке приподнялись волосы. Емельянов шагнул, склонился над махровой щукой.

   Старые шрамы пронзила боль.

   — Нет…

   Зажмуриться. Досчитать до десяти.

   На кровати лежал обычный полотенчатый лебедь.

   Показалось.

   Емельянов прошел в ванную комнату и умылся. Затем, присев на бортик ванной, уставился на свое отражение.

   Мысли перескочили на другое.

   Не красавец, да. Обычный среднестатистический мужик. Ну, уши топырятся. Зато фигура спортивная, характер хороший. Как говорится, мужчина должен быть чуть красивей обезьяны.

   И ведь эту обезьяну почти полюбили, когда к ним на работу устроился…

   Емельянов не выдержал: врезал кулаком в плитку. Но боль не помогла, стало хуже.

   А еще — запахло водорослями.

   Странный, шлепающий звук заставил обернуться. Из слива ванной, как волосы русалки, потянулись знакомые зеленые нити.

   Закрыть глаза. Открыть.

   Ничего.

   «Началось», — с тоской подумал Емельянов.

   Глюки, казалось бы побежденные много лет назад, вернулись.

   Потому что он вернулся. Потому что она все еще ждет.

   — Нет!

   Емельянов сжал голову руками.

   Прошлое должно оставаться в прошлом. Но оно упрямо сочилось отовсюду, сплетаясь с настоящим. Любимые — живые и давно умершие — мелькали в памяти как рыбешки на мелководье. Хотелось хохотать.

   И плакать.

   Но, когда через час за стенкой послышался знакомый голос, Емельянов приподнялся в кровати.

   «Та девчонка?»

   Смех. Женский и низкий, ненавистный смех Королевича.

   «Пришла узнать, все ли в порядке?»

   Пришла. И, похоже, решила задержаться. А потом и еще кое-что.

   Когда за стенкой прозвучал первый стон, Емельянов скомкал простыню. Второй — и он сорвался с постели.

   — Открывай, паскуда! — проорал Емельянов, барабаня в дверь.

   «Любит он тебя, да? Дура!»

   Плевать на охрану, плевать, что могут вызвать полицию! Перед глазами стояла Маша Царькова, любимая Маша, с которой он не продвинулся дальше чертовой френдзоны. А в ушах ее радостное: «Саш, я его люблю! А он меня! Он мне предложение сделал!»

   — Открывай, мразь!

   Дверь открылась, и Емельянов влетел внутрь. Мимо прыснула девка, успевшая подобрать униформу, но он не заметил ее. Мир сузился до поджарой фигуры Королевича, что стоял и… ухмылялся.

   Ухмылялся!

   Кулак врезал в лицо, и они повалились на ковер. Озверев как берсерк, Емельянов мутузил врага, не ощущая боли от ударов, и ругался, ругался…

   Но Королевич оказался сильней.

   Емельянов не понял, как оказался прижат к полу. Вкус железа во рту, юшка у губ врага — и улыбка. До ужаса знакомая, победная.

   Точь-в-точь как в тот день.

   У Кира.
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— Жри.

   Губ коснулось мерзкое, подвижное, мокрое.

   — Жри, сказал!

   Емеля сцепил зубы и поплатился: новый удар прилетел в то же место. Печень словно взорвалась.

   — Ну, будешь уважать старших?

   Емеля, едва живой, висел в руках двух врагов, рядом гоготали зрители. Кир же скалился ему в лицо, держа коробку с опарышами. Вот ступил ближе, снова поднес ко рту пленного гадкое «угощение»…

   Емелю встряхнули. Секундой позже он, кривясь, приоткрыл рот.

   — Умница, — расплылся в улыбке Кир.

   Емеля не знал, сколько это продолжалось. Ему было тошно: от самого себя, что сдался, от боли — и, хуже всего, от опарышей, которые, проглоченные, тут же просились обратно. После он долго, мучительно блевал в кустах, пока из желудка не стала выходить желчь. Затем силы кончились: он отрубился, а очнувшись, увидел вечернее небо.

   Домой Емеля добирался медленно, стараясь, чтобы его не заметили. На счастье, к моменту его прихода бабушка задремала у телика. Осталось тихонько взять из аптечки уголь, скользнуть к себе и, выпив лекарство, рухнуть на кровать.

   Утром Емеля поднялся, кряхтя, и долго разглядывал себя в зеркале. Враги хорошо знали свое дело: лупили так, что следы оставались под одеждой.

   Дня два Емеля почти не отходил от туалета и лечился бабушкиными травами; синяки сходили медленно — все это напоминало о гадком наказании. Емеля отлично знал, из-за чего ему устроили темную. Точнее, из-за кого.

   Да, в тот день, когда он не удержал на языке ехидное пожелание, Кир и Ко лоб в лоб столкнулись с Отсосом Петровичем. После такого любой обозлится. Но главной причиной стычки все же была Манчиха.

   Емеля знал, что ничего никому не скажет. Ни ей, ни бабушке, ни папе. Он проиграл битву. Но война еще впереди.

   И вскоре ему представился отличный шанс отомстить.

   То утро началось так же, как три предыдущие: Емеля засел в кустах около Кирова пляжа — так называли прибрежный кусок, облюбованный недругами. Там они собирались чаще всего: удили, травили байки… Похабничали, обсуждая девушек.

   Емеля, одетый в камуфляжное, наблюдал в бинокль и ждал. Сегодня компания, как это бывало часто, разделилась: парни — с парнями, мальчики — отдельно. Мелкие, Емелины ровесники, развлекались страшилками:

   — …А я вчера вечером чуть у Прорана не утонул. Из-за водяного! Удил с лодки — и тут лапа зеленая, хвать за борт! Глянул — а там дед в воде. Страшнючий, белоглазый! Я как хрясь его веслом! И на берег!

   — Фигня все!

   — Враки.

   — Я не вру!..

   Тут голос подал другой пацан, Гриня:

   — А я вчера призрака видел…

   — Чего?

   Гриня съежился и стал рассказывать:

   — Я в огороде копался, а бати дома не было. Слышу, голос: «Гриня, Гриня…» Поднял голову — а у забора мужик незнакомый стоит. Рожа кривая и… белесая.

   — Ну мужик и мужик, и че?

   Гриня сглотнул.

   — А потом муха пролетела. Сквозь него пролетела, понимаешь? А он гоготать стал… бред какой-то нести… и все мухи, мухи…

   «Надо же, боится, — зло подумал Емеля. — Тогда смелый был. Когда меня вшестером били…»

   Компания тем временем притихла.

   — А потом Чак проснулся. Как вылетит из будки, как залает! Мужик и исчез, — Гриня поежился и добавил: — Думаю, это залетный мертвяк был. С Гавриловой Поляны. Там же психиатричка была, до сих пор развалины. И…

   Но тут разговор прервал Кир: довольный, улыбка от уха до уха, а в руке — двухлитровка, где плавает… Емеля нахмурился. Протер стеклышки бинокля.

   — Эй, ребзя! Гля, кого поймал!

   Компания подтянулась к нему.

   — Кир, эт че за хрень?

   — Карандаш?

   — Да не…

   — Мутант какой-то…

   — Черепашка-ниндзя, епт…

   — Кир, это кто? Где поймал?

   — Где поймал — там больше нет. А хрен знает кто. Вот, клюнул, а я в банку загнал, думаю, со старичьем побалакаем. Авось кто да признает, че это.

   — Мутант, — повторил Гриня.

   — Сам ты мутант! — засмеявшись, Кир отвесил ему оплеуху. — Нате, посторожите. А я поплаваю.

   Скоро Кир и старшие уже плескались в воде далеко от берега. Мелкие же опасливо болтали, поглядывая на банку, стоящую в стороне. В ней, полной воды, металось нечто колючее. Издали и не поймешь что.

   Емеля облизал губы. Значит, поймал неведому зверушку, Кир? Небось, славы хочешь, денег, интервью? Цацек для любимой мамки купить? А хрен тебе!

   Действовать надо было быстро.

   — А зубы нехилые… — заметил, оглянувшись, Гриня.

   — Что это? Древняя рыба?

   — Еще динозавр скажи…

   — Ихтиозавр.

   — Тоже мне умник!

   — Гриня…

   — А книжки надо читать!

   — Гри-и-иня…

   — Ботан! Зубрила!

   — Во-о-ова…

   — Сам ты зуб… че?

   — Але-о-о-шка…

   Пацаны окаменели, услышав странный загробный голос. Солнце вдруг затянули облака.

   — Слыхали? — тоненько пискнул кто-то.

   — Ну…

   — Гри-и-иня, Во-о-ова…

   — Это в кустах…

   — Ал-ле…

   Голос исчез — и вернулся хихиканьем: глухим, мерзким хихиканьем, что сменилось тарабарщиной. В кустах мелькнуло нечто белое и стало приближаться.

   — Мертвяк!.. — завопил Гриня и бросился бежать. Следом, не выдержав, сиганули остальные.

   Никто не обернулся. Не предотвратил преступления.

   Минута — и банка перекочевала в Емелин рюкзак, к марле от комаров. Усмехнувшись, Емеля закинул в кусты жестянку, столь славно изменившую его голос, и побежал.

   Хотелось петь во все горло. Найти Манчиху и похвастаться ей! Ведь он сумел, отомстил! Теперь в его рюкзаке плескалось нечто странное, иное…

   Кстати, что именно?

   Убежав достаточно далеко, Емеля остановился и достал банку. Только сейчас он смог разглядеть плавающую там тварь.

   А тварь была примечательной.

   Она и правда напоминала щуренка: гибкое тельце, вытянутое рыло… Однако при этом ее покрывал мох, кое-где блестящий бронзой мелких острых чешуек. Но явно острее их были зубы: тонкие иголочки, они неравномерно торчали из пасти, а на голове росли колючие выпуклости, похожие на корону. Глаза же…

   Емеля вздрогнул. Взгляд твари показался на удивление умным. Вопрошающим: «Ну? Что ты будешь со мной делать?»

   Емеля давно мечтал о щуке, способной исполнять желания. Но в глубине души знал: такой не бывает. Однако сейчас, глядя в рубиновые огоньки, он не знал, что и думать. Не ведал, что делать дальше.

   Поспрашивать местных, как хотел Кир? Нет, его в два счета спалят.

   Оставить и взять в Самару? А там — библиотеки, школа…

   «А кормить чем будешь? Пока не узнаешь, кто это?»

   Емеля насупился.

   «А еще — можно просто отпустить».

   Тварь, будто услышав его мысли, сделала кружок в воде.

   Отпустить.

   Да. Пожалуй, это лучший вариант, кивнув, решил Емеля.

   Вскоре он спустился к воде.

   — Плыви, рыбка, — шепнул Емеля, открыв крышку.

   Банка наклонилась, выплескивая воду вместе с тварью. Мелькнуло темное-зеленое, быстрое — и все. Нет его.

   Постояв в воде, Емеля пошел домой. Он был уверен, что больше никогда не увидит эту тварь.

   Он ошибался.
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Следующий день утонул в переговорах. Королевич был, как всегда, бодр, весел, и даже болячка на его припухшей губе смотрелась элегантно. Емельянов же изо всех сил старался сосредоточиться на работе, но получалось плохо. Потенциальный партнер — тот, с кем они хотели строить завод, — косился на угрюмого инженера и предпочитал общаться с продажником.

   Мысли путались, галстук давил, а желудок терзали спазмы. Казалось, внутри хозяйничают опарыши — в сто раз больше, чем он когда-то съел.

   — Без сомнений, этот кирпич…

   «Кир».

   Емельянов отпил минералки.

   — Руководитель, Мария Петровна…

   «Мария».

   Еще глоток.

   — Понимаете, местечко рыбное. Если прищучить конкурентов…

   «Прищучить».

   Емельянов поперхнулся и закашлялся.

   — Саша, ты в порядке? — участливо спросил Королевич. В пальцах он вертел «счастливую» ручку — ту самую, которую когда-то продал на самом первом собеседовании и теперь везде таскал с собой, периодически меняя стержни.

   «Скотина», — выругался Емельянов в мыслях и махнул рукой. Мол, ерунда, продолжайте. Но солнце, выйдя из-за туч, вдруг блеснуло на бронзовой запонке партнера, и его перекосило.

   — Вам нехорошо?

   «Нехороший...» — прошипела в голове Щука.

   Емельянов побелел. Рожа партнера внезапно смялась, как тесто. Вытянулась длинным, крокодильим рылом в чешуе. Волосы покрыл мох, а зубы, истончившись, полезли наружу, в кровь разрывая губы.

   «Нехороший сын...»

   — Александр?

   — Это приступ…

   — Скорую!

   — Н-не надо, — прохрипел Емельянов и, шатаясь, поднялся со стула.

   Небо опять скрыли тучи, и глюк исчез. Осталось одно желание: бежать.

   — Подождите…

   — Нельзя же…

   — Да куда…

   Его хватали чьи-то руки, тянули назад. Словно водоросли, в которых когда-то запутался двенадцатилетний пацан.

   Но Емельянов вырвался и побежал на улицу. Место, где он когда-то срезал чешую, снова кровоточило, марая рубашку. Надо было остановиться, перевязать, но за ним несся Кир и его армия, шлепались на асфальт мушиные младенцы-опарыши. Девочка, что играла в классики, повернула вслед щучью головку, золотом клада блеснули глаза, а впереди, пылая алым, мелькнула девушка, которая…

   — Манчиха!..

   Он кричал — или думал, что кричал. Бежал, пытаясь поймать ускользающий любимый образ. Но, когда до цели осталось всего ничего, — девушка обернулась, на ходу превращаясь в Машу; лицо ее разошлось кровавой трещиной, и она заорала, как орали, вопили в туманном коряжнике парни, и вот уже не плоть, не кровь, а череп, кости, щучьи зубы из пустых глазниц — они в ней и в нем, они пробивают путь, пока поверх крови лезет новая чешуя, облекая его в панцирь…

   Емельянов очнулся на склоне, у дерева. Мокрый, обессиленный — и без всякой крови на рубашке.

   Не надо было долго думать, чтобы узнать Струковский сад. А там, через дорогу, ждала новая Набережная. Волга-матушка и бабушка, на чьей могиле он был только раз.

   Кулаки сжались. Емельянов поднялся и пошел к дороге. Хватит. Добегался.

   Он ждал новых галлюцинаций, чего угодно. Даже Щуку, что дельфином выпрыгнет из воды. Но этого не было. Зато была Наба — знакомая и незнакомая: без уймы закусочных и густого мясного духа, с аккуратными газонами и велодорожками. Емельянов оперся о чугунный бортик и ощутил влагу в глазах.

   «Как же тут хорошо…»

   Когда-то он возненавидел рыбалку. Дал себе слово, что больше никогда не притронется к снастям. Даже рыбу перестал есть. Но здесь, сейчас, Волга была спокойной, умиротворяющей. И где-то на ней, скрытый от всех на волшебном островке, лежал клад.

   — По щучьему веленью… — прошептал Емельянов и осекся.

   «Манчиха не хотела, чтобы ты это говорил. Она хотела, чтобы ты всего сам добился». А он…

   Кровь и крики. Туман. А до этого — жестокость драки, неверие, скорбь…

   Емельянов зажмурился — и увидел Машу. Машу в белом, воздушном, а рядом — баловня судьбы Королевича, которому нужны лишь ее деньги.

   Когда-то и Емельянов считал себя баловнем. Везучим Емелей, что наконец выудил свою щуку.

   «Дурак».

   Но ветер нес запах реки, ласково гладил лицо. Блестели в далекой темноте монеты с самоцветами.

   И мысль, сперва призрачная, вдруг шибанула, как боль от рака, цапнувшего палец.

   Остров Щуки. Клад. Монеты и драгоценности.

   «Я могу выкупить Машу. Могу спасти ее!»

   Спасти от мужа, что не любит. Предложить клад, который изменит их жизни навеки.

   Ведь это возможно, если снова попросить Щуку.

   И если она его простит.

   
[image: bin00000001.jpeg]
   

…Лодка плыла тихо, крадучись. Емеля орудовал веслами, слушая перекличку утренних птиц. Коряжник ждал, тая в себе несметные трофеи; из воды и тумана тянулись старые стволы, которые внизу, без сомнения, были одеты в плотные ракушечьи доспехи.

   Емеля улыбался. Верил, что сегодня ему повезет. Что он обязательно поймает свою щуку. Волжского крокодила!

   Все нужное было на месте: и поплавочная удочка, и ведро с мальками, и самодельный зевник от дяди Прохора, и остальное…

   Как будет здорово, если он поймает ее! Так, как ловили много веков, по старинке, а не на крутой спиннинг.

   Емеля знал, что щука не сдастся без боя: будет делать свечки, стараться уйти в глубину. Ничего, он справится. Лишь бы клюнула.

   В дно лодки что-то стукнуло, и Емеля перестал улыбаться. Коряга? Проглядел?

   Обернувшись, Емеля посмотрел на водную гладь. Все чисто.

   «Показалось?»

   Плеск у левого борта.

   Емеля дернулся. Ничего и никого.

   — Рыба это. Кто же еще? — бодрясь, усмехнулся Емеля и, доплыв до подходящего места, взял удочку.

   Некоторое время он держал ее в руках, гордо глядя на плетеный шнур и поводок — друзей любого щукаря. Затем насадил живца и…

   Заброс!

   Потом пришло время ждать. Яркий поплавок едва заметно шевелился, отражая трепыхание малька. Скоро, очень скоро раненая рыбешка привлечет внимание хищника…

   И хищник явился.

   Резко дернувшись, поплавок ушел влево, на миг замер, а потом ринулся на дно.

   «Подсекай!..»

   Емеля вскинулся, задрав удилище. Щука — а это была, конечно же, крупная щука — стала яростно сопротивляться, пытаясь избавиться от крючка.

   И ей это удалось.

   — Твою ж ма-а-ать…

   Щука успела обкусать карасика и скрыться. Кипя от злости, Емеля содрал с крючка останки живца и, размахнувшись, бросил в воду.

   До ее поверхности оставалось около тридцати сантиметров, когда из реки выпрыгнуло это: гибкое, мшисто-бронзовое, с наростом-короной на голове. Распахнув клыкастую пасть, оно заглотило кровавый кусок и нырнуло, обдав Емелю водой.

   Это была она. Та самая тварь, которую он вчера освободил.

   Только теперь она была длиной в метр.

   Туман будто сгустился. Мгновение спустя в дно лодки опять, точно пробуя на прочность, ткнулось что-то из воды. Словно Емеля плавал посреди Амазонки, полной пираний и крокодилов.

   «Так, не ссы. Ну, рыба. Ну, мутант. Не съест же тебя? Ловим дальше».

   Но Емеля понимал, что успокаивает себя, а руки предательски дрожали. А вдруг их много? Больших? Вдруг они…

   «Ты в лодке. А плавать не собираешься, так? Ловим еще. А дома у дядь Прохора спросим».

   Но когда Емеля, преодолев страх, решился на заброс, удочка едва не выпала из рук.

   Потому что там, прямо у поверхности, в каком-то метре от лодки, плавала тварь с умными глазами. И смотрела на него.

   А потом что-то резко, мощно ударило в лодку слева.

   Лодка перевернулась, и Емеля полетел в воду, успев ужаснуться, что сейчас врежется прямо в тварь. Вода сомкнулась над головой, в зеленой полутьме сверкнула бронза, но он не успел всплыть к воздуху: нечто, ухватив за штанину, как настоящий крокодил, потянуло его вниз.

   На дно.

   Крик вырвался пузырями, водоросли облепили щиколотки и запястья. А после Емеля увидел ее.

   Увидел и услышал.

   «Ты спас сына…»

   Кислород заканчивался, легкие горели, но зрение было удивительно четким. Оно показывало то, чего не могло быть: огромную рыбу с продолговатой мордой, укрытой чешуей размером с кулак мужчины, с короной, похожей на связку коротких коряг, и пастью, где могла поместиться целая семья.

   «Щука. Из сказки. — Безумная мысль, порожденная угасающим разумом. — Щука… желания…»

   Глаза-угли сузились, как в насмешке.

   «Желания? Хорошо...»

   Что-то чиркнуло по руке, и вода окрасилась алым: мелкая тварь, подобравшись к Емеле, содрала кожу на руке, а потом водоросли отпустили. Упругая сила, подхватив, швырнула мальчика из воды; рот его жадно хватанул воздух, а руки ударились о перевернутую обратно лодку.

   Задрожав, Емеля кое-как забрался в нее и, упав на дно, потерял сознание.
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В номере Королевича не было. Подумав, Емельянов спустился в ресторан и не прогадал: его соперник как раз доедал блюдо раков. Рядом, на треугольнике салфетки, конечно же, лежала ручка.

   — Смотрите, кто явился!

   Емельянов молча отодвинул стул и сел.

   — Что, совесть взыграла? Решил узнать о переговорах? — презрительно спросил Королевич. — Да они бы провалились, если б не я. Ну ты учудил! А еще «сотрудник месяца»… Шизик, да? В роду психические были?

   — У меня предложение, — хрипло сказал Емельянов.

   — В смысле?

   Емельянов подался вперед и, понизив голос, объяснил:

   — Предлагаю сделку. Клад Степана Разина — за Машу.

   — Чего-о?

   — Двадцать лет назад, — начал Емельянов, давя в себе желание передумать, — я нашел на одном острове клад…

   Дальше пришлось умолкнуть: пришла официантка. Емельянов заказал салат и повторил, когда девушка упорхнула:

   — Я нашел клад. Монеты, рубины… Огромные деньги, что тогда, что сейчас. Но брать не стал. Я… я хотел сам богатства добиться.

   — Во дура-а-ак, — протянул Королевич и жадно спросил: — А дальше?

   — Закопал там, где нашел. А потом мы отсюда уехали.

   Емельянов замолчал и через силу продолжил:

   — Только я знаю, где это место. И я покажу тебе. Я отдам тебе клад — если ты оставишь Машу. Навсегда.

   Королевич моргнул. Затем, прищурясь, смерил Емельянова взглядом.

   — Оставить Машу. Навсегда, — с расстановкой повторил он и, взяв ручку, крутанул ее в пальцах. — А ты не врешь? Да вроде не врешь. Ты же у нас хороший, правильный мальчик…

   Ручка крутанулась еще раз. И еще. Емельянов томительно ждал решения, весь превратившись в слух.

   Но вот Королевич все обдумал, прикинул… и наконец кивнул.

   — Старинный клад за нашу Машу. А давай! Я согласен!

   Пружина, засевшая внутри у Емельянова, чуть расслабилась.

   «Клюнул».

   — Только учти, Емеля, — улыбаясь, негромко добавил Королевич, — Если все же наврал — убью.

   — Не наврал. Дай слово, что оставишь ее. Поклянись.

   «Знаю, что так твоя клятва — ничто. Но нарушить ее не позволит Щука».

   — О’кей, клянусь, — легко поклялся Королевич. — Бери свою Машку с потрохами. А я кого получше найду. Ведь правду говорят, — добавил он, когда вернулась официантка, — что в Самаре самые красивые девушки…

   Девчонка порозовела. Королевич же, подмигнув ей, оплатил счет и встал.

   — Приходи через час, обсудим детали. А пока…

   Королевич осклабился.

   — Не грусти, Емеля. Получишь свою Марью-царевну. Как в сказке, — сказал он и загоготал.

   Емельянов вдруг похолодел.

   Королевич так и смеялся, пока шел к выходу. Проводив его взглядом, Емельянов невидяще уставился на салат. Внутренности скрутило в морской узел, в ушах зазвенело, когда нехорошее предчувствие захлестнуло, окунув в водоворот мыслей.

   «Я не Емеля».

   Кулаки сжались.

   «Я — Иван-дурак».

   Кинув на стол купюру, Емельянов встал и отправился к себе. Лицо его было бледным, но решительным.

   Он еще не знал, что будет делать с этим. Но он обязательно придумает.

   А сперва — позвонит на работу.
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— …С тех пор гора Тип-Тяв так и называется, — закончила Манчиха и потянулась.

   Емеля, что сидел рядом с ней, покосился на свою болячку.

   — Манчих…

   — А?

   — Ты про гигантских щук что-нибудь знаешь?

   Манчиха задумалась и просияла.

   — Знаю!

   Емеля сглотнул. Болячка вдруг нестерпимо зачесалась.

   — Читала, один немецкий император однажды поймал щуку. Ее гейльброннской назвали, по местному городу. Выловил, нацепил на нее колечко… — усмехнувшись, Манчиха щелкнула сережку. — А потом, спустя два века, ее поймали опять. Здоровую, больше пяти метров! Но…

   — Что?

   — Это липа была. Скелет потом изучили, выяснили, что он из нескольких состоит: из костей обычных щучек.

   Емеля закусил губу.

   — А еще, — добавила Манчиха, — есть северные легенды. А может, и не легенды. У папы монография одного русского этнографа есть, Богораз фамилия. Он когда-то чукчей изучал. Так вот, там всякие щуки упоминаются. Одну местные называли: «Кусливая рыба». Она жила в тундре, в озере. Людоедом была.

   — Людоедом?..

   — Угу, — серьезно кивнула Манчиха. — Человек, на самом деле, о природе еще мало знает. Может, северяне не обманывали. Может, и правда такие рыбины существовали… или существуют… Лишь бы не у нас.

   — Да, — помедлив, согласился Емеля и сразу вспомнил коряжник.

   Вчера, когда он очнулся, тумана уже не было. Тихо, солнечно. Лодка почти сухая, весла на месте.

   А в нескольких метрах от него, зацепившись крючком за обломанный ствол, плавает удочка.

   Емеля не мог сказать, сколько времени смотрел на нее. В чувство привел комар. А потом вспомнился укус твари.

   Ахнув, Емеля скорей осмотрел руку. Кровь уже запеклась, и не поймешь, от чего травма: с тем же успехом мог просто ободраться о какой-нибудь кустарник. Кажется, спустя вечность он осмелился подобрать удочку и уплыть.

   А дальше… Дальше Емеля так и не смог рассказать хоть кому-то о Щуке.

   — Все, я удить! — объявила Манчиха. — Ты со мной?

   Емеля не ответил. Затем все же встал.

   — Да. С тобой.

   Он не струсит. Не оставит подругу одну. А то вдруг приплывет Кусливая рыба и…

   «Она говорила про желания. Что исполнит твои желания», — напомнил внутренний голос, и Емеля споткнулся.

   «Не думай об этом».

   Легко сказать, не думай. По-хорошему, сейчас он должен был кричать всем об ужасной рыбе. Вдруг и правда людоед? С каким-нибудь воздействием на голову? Вдруг жертвы скоро будут?..

   «И виноват будешь ты, — припечатала совесть, когда они уже были в лодке. — Потому что не предупредил!»

   Емеля зажмурился. Тихонько позвал:

   — Манчих…

   — Что?

   — Я…

   Емеля умолк.

   — Что? Ну что?

   — Так, не важно, — буркнул он и стал смотреть в воду.

   Манчиха уже наловила окушков, а у него до сих пор не клевало. Несмотря на переживания, это было обидно. Ведь не новичок.

   В памяти вновь всплыла Щука, что сменилась картинкой из сказок: довольный парень держит в руках говорящую рыбу.

   «По щучьему веленью, по моему хотенью… — вспомнил Емеля и рассеянно закончил фразу: — Вот бы поймать три здоровенных щуки…»

   Его поплавок внезапно дернулся.

   И пошел вглубь.

   — Подсекай! — оглянувшись, завопила Манчиха.

   Но Емеля и сам знал, что делать. Поборов шок, он подсек рыбину и…

   — Ни фига себе! — присвистнула Манчиха, когда вываживание завершилось. — Вот это крокодил!

   Емеля смотрел на крупную, кило на пять, щуку и не мог выдавить и слова.

   — На простого червя поймал? Ну чудеса!

   Оцепенение сменилось страхом, страх — гордостью.

   А после — захотелось еще.

   Спустя три часа Емеля гордо шел по улице. На его кукане висела самая большая щука, остальные, помогая ему, несла Манчиха.

   Внутри сидела радость. Он смог, поймал! Да не одну! И эта радость мягко, но настойчиво оттесняла понимание того, что это Щука исполнила его желание.

   Емеля тряхнул головой. Он подумает об этом позже. А пока…

   — Мр-р-ау!

   Из куста выскочил Васька и вцепился в щуку.

   — Пшел вон! — заорал Емеля.

   Радость сдуло. Внутри полыхнул гнев, что стал больше, когда кошак упрямо повис на рыбе, не желая сдаваться.

   — Отцепись! — завопил Емеля, занося ногу для пинка.

   — Не надо! — вскрикнула Манчиха.

   Но он не успел ударить: кот бросил щуку и, выпустив когти, царапнул его по руке.

   — Ай!..

   Емеля уронил кукан. Щука шлепнулась в пыль, а по коже потекло горячее.

   — Гнида облезлая!.. — проорал Емеля вслед коту.

   — Емель, да чего ты… да это просто…

   — Просто Васька? — зло перебил Емеля, повернув к подруге лицо. — Да чтоб он сдох, сволочь!

   «По щучьему веленью, по моему хотенью! Чтоб. Он. Сдох!»

   Манчиха попятилась.

   — Емель… ты сегодня какой-то… с щуками… и вообще…

   Емеля не успел прикусить язык:

   — А что щуки? Тебя что, завидки берут? Сама-то, умная такая, ни одной не поймала!

   В лице Манчихи дрогнула жилка. А потом оно стало каменным.

   Отвернувшись, девушка продолжила путь. Но теперь она шла, сомкнув губы и глядя лишь на дорогу. Молча дошла до Емелиного дома, молча бросила улов у забора. И так же молча ушла. Емеля не смог и не захотел ее остановить.

   «Ну и подумаешь. Тоже мне, цаца», — зло подумал он, заходя в дом.

   Бабушки не было. Видимо, отошла в магазин. Емеля сложил рыбу и тут услышал скрип калитки. А после…

   Рыдая, бабушка рассказала, как прямо на ее глазах машина насмерть сбила Ваську.

   «Ой. Чтоб он сдох. Я же так загадал?.. Что-то… что-то скверно получилось», — мрачно подумал Емеля и приобнял бабушку:

   — Бабуль, успокойся… Пошли. Я тебе улов покажу…

   Позже, сидя в комнате, Емеля напряженно думал. Это что получается? Она и правда будет исполнять все его желания?

   «Дождался».

   Емеля усмехнулся, но сразу нахмурился.

   «А еще Манчиху обидел. Единственного друга… Дебил!»

   Надо сходить к ней, извиниться.

   Внезапно стала зудеть рука. Забыв про болячку, Емеля не глядя почесался… и замер, когда ногти наткнулись на гладкое.

   Сердце забилось быстрей. Болячки не было: ни на коже, ни, содранной, под ногтями. Вместо нее, мерцая бронзой, красовались две крупные, каждая — сантиметра три, чешуйки.

   — Твою ж…

   Это что, знак Щуки? Теперь всегда на нем будет?

   «А что я маме скажу?»

   Емеля покусал губы. Ладно. Надо решать проблемы по мере поступления. Может, пройдет через два дня. Да и прикольно, так-то… Круче тату.

   Чем дольше Емеля смотрел на чешую, тем больше она ему нравилась. А какие теперь открываются возможности!

   «Желания? Хорошо…» — прошелестела в воспоминании Щука.

   Уже поздний вечер. Надо бежать к Манчихе.

   Или… А если сначала…

   Безумная мысль вдруг вспыхнула фейерверком.

   Емеля обмотал руку обрывком старой майки (пока лучше спрятать, мало ли) и выскользнул в теплый вечер.

   Одна улица, вторая… Емеля не успел нырнуть в заросли, когда его окликнули:

   — Эй, городской!

   Емеля обернулся.

   Позади стоял злобный Гриня. Рядом, на поводке, скалился еще более злобный Чак.

   «Ох ты».

   — Чего тебе? — хладнокровно спросил Емеля, но ладони предательски вспотели.

   На его памяти Чака вывели на прогулку впервые. Обычно он сидел на участке, на цепи, да рявкал на всех, кто проходил мимо. Зверюга была беспородная, но сильная. Опасная.

   Гриня ощерился.

   — Ты знаешь. Куда банку дел?

   «Е…»

   — Банку? Какую?

   Чак утробно зарычал. У Грини дернулся глаз. Миг — и пацан взорвался:

   — Это был ты! Чак твой запах учуял! От пляжа до твоего дома сраного вел!..

   — На каком пляже? Да что за банка? — захлопал ресницами Емеля.

   Как назло, рядом ни души.

   — Не отпирайся! — Гриня сорвался на визг. — Больше некому! Подслушал, да? Разыграл? Да ты знаешь, что нам Кир устроил?!

   Гриня поморщился, приложив ладонь к ребрам, и опять ожег Емелю взглядом.

   — Где банка с тварью? Отвечай!

   — На фиг иди, а? — попробовал послать его Емеля.

   Повернуться бы да идти дальше. Но как-то не хочется поворачиваться спиной.

   — Так, да? За бабку не боишься? — вдруг зловеще спросил Гриня.

   — Ты че…

   — Думаешь, не можем подкараулить ее? Да раз плюнуть. Чак любит старые косточки!

   Зарычав, Емеля шагнул вперед, но зубы пса лязгнули, заставляя отпрянуть.

   — Ну что?

   Емеля сжал кулаки. Улыбнулся. И, развернувшись, спокойно пошел в заросли.

   Гриня задохнулся. А потом скомандовал:

   — Чак, фас!

   «По щучьему веленью…»

   Поводок слетел с кулака, и когти пса взрыли землю.

   «По моему хотенью…»

   Топот, жаркое дыхание за спиной.

   «Я хочу…»

   Звуки погони стихли, сзади послышался вскрик…

   И сменился высоким девчачьим визгом.

   Емеля нырнул за дерево и побежал.

   Его ждал клад.
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Ночь была тихой и прекрасной. Время для сна и любви, никак не для темных дел.

   «Сегодня плохое кончится. И начнется хорошее», — подумал Емельянов, сидя на веслах.

   Арендованная лодка легко шла по воде. Вдалеке мелькали огни, светил, освещая путь, фонарь; сзади, прикрытое брезентом, лежало необходимое: лопата, веревка, канистра с бензином и не только…

   А впереди, опустив руку в воду, улыбался Королевич.

   «Ничего. И на моей улице праздник будет».

   И на моей улице.

   Взгляд вернулся к родному селу.

   «Я навещу могилу, бабушка. Навещу тебя».

   — Ну и где остров? — спросил Королевич.

   — Скоро будет, — скупо ответил Емельянов.

   Нутро кольнул страх. А вдруг он ошибся? Вдруг Щука давно померла? А если нет и он прав, то сможет ли сделать все, как надо?

   «Смогу. Ради бабушки и Манчихи. Ради Маши и себя. Смогу. Итак, Щука…»

   Емельянов помедлил.

   «Я вернулся к тебе. По щучьему веленью, по моему хотенью… Открой мне остров. Отдай клад».

   Долгое время ничего не происходило. А потом появился туман. Как и тогда, годы назад.

   — Ни хрена себе! — восхитился Королевич, вытаскивая смартфон.

   Емельянов следил за ним, прищурясь. Красуется… Когда он впервые столкнулся с Щукой, у него не было ни фотика, ни телефона. Досмартфонные времена.

   — Это что? — внезапно спросил Королевич. — Оптическая иллюзия? Что природа творит!

   Туман рассеялся, образуя портал на воде. Кусок из другой, сказочной реальности — той самой, где правила Щука.

   Вдали уже темнел остров, покрытый черной ракушкой. И там…

   — Приплыли, — объявил Емельянов.

   Что ж.

   Пан или пропал.
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…Голыш тюкнулся в окно Манчихи и упал в траву.

   Вокруг пели сверчки; на руке, подставленные ветру, зудели уже четыре чешуйки.

   Пару часов назад, когда Емеля примчался домой, бабушка встретила его свежими новостями. Что, мол, Гриню в больницу увезли: пес его чуть не до смерти покусал, еле спасли бедного.

   «Пофиг», — подумал тогда Емеля. Ведь он нашел клад!

   Дождавшись, когда бабушка уснет, Емеля выскользнул из дома с рюкзаком, лопатой и фонариком. И побежал к подруге.

   В комнате вспыхнул свет, и за стеклом выросла тень.

   — Открой!

   Помедлив, Манчиха открыла. Буркнула:

   — Чего тебе?

   — Я нашел клад!

   Манчиха моргнула. Открыла и закрыла рот.

   — Собирайся! Быстро! — приказал Емеля и побежал из сада.

   Не прошло и пяти минут, как подруга выросла рядом с ним. Вся холодность исчезла, глаза засияли в темноте.

   — Емелька! Что за дела? Колись!

   Он усмехнулся.

   — Рано еще. Побежали!

   Позже, сидя на веслах, Емеля посмотрел на Манчиху и тихо сказал:

   — Слушай… Прости меня, а? Я тогда не в себе был, нахамил…

   Манчиха улыбнулась.

   — И ты меня прости. Я тоже хороша, психанула.

   — Друзья?

   — Друзья, — рассмеялась Манчиха.

   Емеля расплылся в улыбке. Все было хорошо. Скоро они приплывут на остров и…

   — Емель… — оглядевшись, вдруг сказала Манчиха. — Может, хватит секретов? Куда плывем? Что за клад?

   — Щас сама увидишь, — ответил Емеля.

   А потом появился туман: резко, за секунду. Емеля улыбнулся — и увидел впереди портал с островом.

   — Емель… — У Манчихи отвисла челюсть.

   — Доплывем, и я…

   — Емель! — В голосе Манчихи прозвенел страх. — Я здесь два дня назад проплывала! Не было никакого острова! Он не мог…

   — Мог, — перебил ее Емеля.

   Чем бледнее становилась Манчиха, тем увереннее он чувствовал себя. Будто это он теперь был старшим.

   — Не ссы. Все нормально, гарантия!

   — Да пойми…

   — Я тут уже был. И клад нашел!

   Манчиха прикусила язык. Судя по лицу, она изо всех сил пыталась придумать какое-то объяснение всему — и ей никак это не удавалось.

   Границу между мирами — а мирами ли? — они пересекли без всяких ощущений. Здесь, у острова Щуки, тоже вихрился туман, но гуще и темнее.

   — Выпрыгивай, — скомандовал Емеля, когда лодка приблизилась к мелководью.

   Вместе они вытащили ее на берег, усыпанный странной черной ракушкой. Раковины хрустели, выпуская белесую слизь. Заметив это, Манчиха передернулась, Емеля только рассмеялся.

   — Пойдем!

   Но Манчиха не сдвинулась с места. Она продолжала оглядываться, и на ее лице читалось нешуточное беспокойство.

   — Не тормози! Сама ж говорила: человек мало что знает о природе. Вот доказательство!

   Манчиха не ответила. Потом, встряхнувшись, все же подошла. Мол, давай. Показывай.

   И Емеля показал. У берега раскинулись кусты, рядом с которыми торчало дерево с бледной, похожей на яичную скорлупу, корой. Казалось, это оно было источником тумана.

   — Смотри!

   Емеля утянул подругу за дерево. Там, у корней, виднелся полуоткопанный сундук. Старинный, тоже в ракушках.

   Манчиха изменилась в лице. Присев, стала неверяще трогать находку.

   — Отойди! Я открою!

   Лопата ударила в навесной замок: раз, другой…

   — Есть!

   Бросив лопату, Емеля вместе с подругой подцепил крышку, открыл и… Манчиха судорожно вздохнула.

   — Да! — расхохотался Емеля.

   Щука не обманула. Тогда, после пожелания, его привела к острову какая-то неведомая сила. Она указала место, где, за неимением лопаты, он стал копать сперва плоским камнем, а затем ногтями. Сундук был неглубоко. И оказался полон золотых монет, самоцветов и драгоценностей.

   — Это тебе! Это я для тебя загадал! Правда, круто? А все Щука!

   — Кто? — дрогнув, спросила Манчиха и будто очнулась: уронила взятый было рубин, взглянула на Емелю.

   — Щука! Волшебная!

   Емеля стал взахлеб рассказывать.

   Манчиха слушала молча. Бледная, явно в шоке, она ничего не говорила, пока друг не закончил. А потом встала.

   — Уплываем. Сейчас же.

   — Ты че…

   Но Манчиха вцепилась в него и потащила.

   — Сдурела? Пусти!

   Емеля попытался вывернуться. Вроде ничего такого, но подруга вскрикнула и отскочила. Фонарик высветил на ее пальцах кровь.

   — Откуда… — прошептал Емеля и понял.

   — Повернись, — жестяным голосом приказала Манчиха. — Покажи руку!

   Но Емеля и так знал, что увидит там. Чешуйки, что вздыбились острыми краями, защищая хозяина. Разглядев их, Манчиха выругалась. Матерно, впервые при нем.

   — Что? Подумаешь, чешуя…

   — Подумаешь?! Ты нормальный? Ты… ты снюхался с какой-то нечистью! Ты кота убил! И чуть не убил человека!

   — Она не нечисть, — набычился Емеля.

   Манчиха посмотрела на него с жалостью.

   — Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что она хорошая и чем придется платить? Кем ты станешь, за эти твои желания?

   — Я же спас…

   Манчиха хотела сказать еще что-то, но мотнула головой и побежала к лодке.

   — Скорей!

   Теперь и она взялась за весла. Непрерывно озираясь, Манчиха правила к привычным берегам. Кажется, даже шептала молитвы.

   Емеля не прислушивался. Внутри засела обида. Он для нее, а она…

   — Я же для тебя клад просил! — выпалил Емеля на обратном пути, пока они поднимались по крутому берегу.

   Манчиха оскалилась.

   — Не нужны мне подачки! Я сама хотела его найти. Без блюдечка с голубой каемочкой!

   — Но…

   — Саш, — сказала Манчиха, пожалуй, первый раз называя его настоящим именем. Голос ее стал каким-то усталым. — Нельзя так… В этой жизни надо драться. Надо всего добиваться самому! Вот когда будет радостно.

   Емеля не ответил. Он хмуро взбирался, больше не защищая Щуку. И так сболтнул лишнего, хватит.

   Так, молча, они и шли через лес, когда Манчиха добавила:

   — Расскажем все взрослым. Они должны знать! И с чешуей разберемся. Мы одолеем нечисть! Тут хитрость нужна, как в сказках. Верю, что они были неспроста. Помнишь ведь, что находчивому герою всегда улыбается удача? Вот. Главное — обхитрить ее, застать врасплох, когда она уже празднует победу! Нужно со спецами по мифологии поболтать. И я папу…

   Манчиха вдруг осеклась. Воздух донес запах знакомого одеколона, и Емеля остановился.

   — Салют, полуночнички.

   Впереди, прислонясь к дереву, стоял Кир. Рядом — двое его приятелей.
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Остров не изменился. Те же ракушки, кусты, тот же туман…

   То же дерево.

   — Ну, куда идем? — Королевич потер руки.

   — Погоди. Нужно вспомнить, — не сразу откликнулся Емельянов.

   Королевич насмешливо скривил губы.

   — Сколько шагов к северу, сколько — к западу?

   — Типа того.

   — Лады. Мне спешить некуда.

   Емельянов посмотрел на соперника, что отвернулся и стал расхаживать вдоль берега, не отрывая глаз от воды. Смелый, беспечный… ненавистный. Делает вид, что все в порядке.

   «Не отвлекайся!»

   Он должен победить. А для этого надо действовать быстро.

   Крепко сжав лопату, Емельянов повернулся в сторону дерева — а потом рванул совсем в другую сторону.

   Подбежать, ударить, оглушить. Ему удалось лишь первое: Королевич успел обернуться и отскочить.

   — Ах ты сука!

   Рука врага нырнула под ветровку, выхватывая незаметный до сих пор пистолет. В следующий миг щеку Емельянова обожгло; он споткнулся и упал, выронив лопату.

   — Что, не ждал? Не думал, что у меня чуйка? — держа его на мушке, процедил Королевич. — Встать!

   Емельянов медленно поднялся. Кажется, у острова плеснуло — словно что-то большое, выпрыгнув из воды, вновь плюхнулось в нее.

   «Давай!»

   Пригнувшись, Емельянов бросился на врага. Он правильно рассчитал: выстрел громыхнул в сторону, и они свалились — так же, как недавно.

   Только в этот раз проигрывать было нельзя.

   В голове не осталось ничего, кроме слова: «Победить». И, когда лапы Королевича уже сомкнулись на его горле, под руку попался тот самый плоский камень.

   Взмах! Удар!

   Враг странно всхлипнул, глаза его закатились.

   И поверженный Королевич рухнул.
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— Саша, беги, — спокойно сказала Манчиха, когда парни двинулись вперед: у Кира в руке тяжелая ветка, у двоих — арматура. Намерения очевидны.

   Но Емеля сжал кулаки и встал перед ней.

   — Беги!

   Манчиха отпихнула его. И парни напали: двое ринулись на нее, третий замахнулся на Емелю.

   — Позови подмогу!

   Арматура проехала по плечу; Емеля увернулся и изо всех сил пнул врага.

   Промах. Новый замах. Силы явно неравны.

   — Спасайся!..

   Емеля инстинктивно бросился в сторону. Нырнув в кусты, он на адреналине пробежал около десяти метров, а потом остановился.

   За ним никто не гнался. Это не за ним они пришли. Им была нужна лишь Манчиха, которую теперь…

   «Щука!..»

   Осознание ошибки окунуло в кипяток. Емеля застонал. Ему не надо звать на помощь: пока добежит до села, будет поздно. Он сам должен и может помочь!

   «По щучьему веленью, по моему хотенью! Щука, пусть Манчиха победит всех и спасется!» — загадал Емеля и, развернувшись, помчался обратно.

   …Манчиха извивалась под Киром, что пытался сладить с ней сам. Одной рукой расстегивал свои штаны и приговаривал:

   — Что, сучка? Допрыгалась?

   — Мразь! — выплюнула девушка и укусила его подбородок.

   Вскрикнув, Кир ударил Манчиху по лицу.

   Она не отбила удар. Лишь продолжила беспомощно трепыхаться.

   «Щука! Спаси ее!»

   Сидя в кустах, Емеля отчаянно молил ту, что прежде быстро исполняла его желания, но не получал загаданного. Небо светлело, сердце колотилось, а Манчиха…

   — Сейчас, сейчас… — пыхтя, приговаривал Кир.

   «Щука! Дай мне сил! Помоги мне их победить!..» — вспыхнуло в голове отчаянное, и Емеля кинулся на врага.

   Прихвостни Кира не успели его перехватить. Крича, Емеля врезался в Кира и начал дубасить по всему, до чего доставал.

   Но враг, сперва ошалевший от напора, оклемался быстро.

   Удар в ухо прилетел неведомо откуда. А потом мир разлетелся в клочья.

   — …Не трожь его! — спустя вечность услышал Емеля.

   Приоткрыв глаза, он успел увидеть, как Кир отшвыривает Манчиху. Как она падает на землю, издав странный всхлип… И вдруг обмякает.

   — Э, че это с ней?

   — Камень… ударилась…

   — Кир, ты че…

   — Уходим! Быстро!

   Емеля начал ползти к Манчихе, когда в кустах еще не стихли шорохи. Дыхание девушки, потерявшей сознание, было слабым, а волосы на затылке уже слиплись от крови.

   «Врач. Ей нужен врач!»

   Емеля попытался поднять ее, протащить хоть пару метров — бесполезно. Он был слишком слаб.

   «Шевелись!»

   Его била неукротимая дрожь. Перевязав голову подруги обрывком своей майки, Емеля кое-как поднялся на ноги.

   — Я скоро… Я вернусь… — чуть не плача, пообещал Емеля.

   И побежал за помощью.
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…Клад был на том же месте. Казалось, Емельянов покинул остров пять минут назад. Вот камень, у которого он стоял, вот кусты, где Манчиха…

   Емельянов отогнал горькое воспоминание, вытер ободранную выстрелом щеку и стал привязывать Королевича к дереву. Затем взял канистру. Вскоре на врага густо полился бензин. И плевать, что льет в рану на голове.

   Ведь Королевич — Щукин сын.

   Емельянов оскалился, вспомнив разговор с отделом кадров. Анна Ивановна, что по старинке копировала все страницы паспортов, была единственной из женщин, кто не любил Королевича. Вот и разгласила его персданные. Именно от нее Емельянов узнал, что тот когда-то был прописан в Тольятти.

   Он говорил, что никогда не был в Самаре, но такого просто не могло быть. Он подал гендиру идею отправить на переговоры себя и его — это уже отдел маркетинга подсказал. Он легко, не моргнув и глазом, поверил в клад на острове.

   Все было специально. Королевич специально заманил его в город, повинуясь Щуке. Он вернул Емельянова и очень обрадовался, когда глупая жертва сама предложила удобный ему план.

   «Ничего. Еще повоюем», — подумал Емельянов и повернулся к воде.

   — Эй, Щука!

   Ответа нет, но плеск в тумане все ближе. Королевич завозился, открыл глаза. Шмыгнул носом.

   — Ты что… Ты что задумал?

   Вместо ответа Емельянов поднес к нему огонек зажигалки.

   — Емельянов!.. — задохнулся Королевич. — Ты чокнулся? За что?!

   — За все хорошее. За себя, за родных… и Щуку.

   — Какую щуку? Быстро развязал!..

   Емельянов хохотнул. Глаза его стали злыми и безумными.

   — Хороший ты актер. Просто отменный.

   — Мудила, пусти! Тебе это с рук не сойдет! Меня искать будут! Меня…

   — Щука! — крикнул Емельянов, перекрыв его вопли. — Плыви сюда! Или я поджарю твоего сына!

   И Щука услышала.
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— Емелечка? Кушать будешь? — прозвучало за дверью.

   Емеля не ответил.

   Как она может не понимать? Какое теперь, к черту, кушать? Зачем?..

   В глазах защипало.

   Белое лицо. Умиротворенное, тихое… Но уже нет ее, той самой улыбки.

   И Манчихи нет.

   — Емелечка?

   — Не буду я ничего! — взорвался Емеля.

   Бабушка ойкнула и стихла. Ушла. Через пять минут вернется снова.

   А Манчиха…

   Емеля зажмурился.

   «Это ты виноват. Ты повел ее туда. Если б не ты…»

   — Щука, — прошептал Емеля, открыв глаза.

   В зеркале отражался пацан с повязкой на руке. Под ней, сверкая, прятались чешуйки. То же самое количество.

   — Я же просил!

   Все обернулось катастрофой. Добравшись до села, Емеля забарабанил в дверь местного врача, затем помчался к отцу подруги и рассказал ему все. А там — крики, сборы…

   После, уже мчась обратно в толпе людей, Емеля все думал, что вот-вот навстречу им попадется веселая и здоровая Манчиха. Но ее не было, зубы стискивались, бег продолжался.

   А потом, добежав до злосчастного места, все увидели неподвижное тело.

   Емеля прошелся из угла в угол.

   Мертвую Манчиху увезли в Самару, на экспертизу. Милиция опросила всех приятелей пропавшего Кира и его друзей. Разумеется, никто ничего не знал. Ни они, ни родня. Скоро их объявили в розыск.

   — Почему ты не помогла? — сквозь зубы спросил Емеля.

   Теперь он находился под домашним арестом: бабушка запретила выходить на улицу, пока не приедет папа. Вдруг Кир объявится и решит отомстить? А на их участке, охраняя, стал ходить дядя Прохор.

   «Щука! Ну почему?»

   Хотелось рыдать, но слезы не шли.

   «Откуда ты знаешь, что она хорошая?» — вспомнились слова Манчихи.

   Странная тварь. Нечисть. Емеля до сих пор не знал, кто такая Щука. И чем больше думал о ней сейчас — тем больше зверел.

   А когда ярость дошла до предела — пошел к окну.

   Рама не скрипнула. Емеля спрыгнул в траву и притаился. Надо было выждать, пока дядя не отойдет за угол.

   Минута, вторая…

   Емеля рванул с места. Скоро он уже сидел в своей лодке.

   Ему предстояло дело.

   Емеля почти не запомнил, как плыл до коряжника. Сейчас, в середине дня, в нем не было тумана. Но птицы не пели, только тихо плескалась вода.

   — Щука! — яростно прокричал Емеля.

   В дно лодки тут же ткнулись, приветствуя.

   «Ты вернулся...»

   Чутье заставило глянуть влево. Там, в глубине, рубинами из клада мерцали огромные глаза.

   Ярость немного угасла, а нутро кольнул страх. Но мысль о мертвой Манчихе подстегнула.

   — Ты обещала выполнять… Обещала выполнять желания!

   «Обещала?» — вопрос. Или утверждение? Емеля не понял, но, когда хотел спросить снова, позади послышалась работа весел.

   — Так-так… Кто тут у нас? — с ухмылочкой спросил Кир.

   Емеля застыл. Сзади, точно драккары викингов, к нему подкрадывались две лодки.

   — Не ждал, стукач? Думал, никто не видел? Думал, я такое с рук спущу?

   Кир говорил весело, но глаза были лютые.

   — А не спущу. Не посмотрю, что мелкий.

   — Тебя посадят, — разлепив губы, прохрипел Емеля.

   Парни заржали.

   — Пускай сперва поймают!

   Они подплыли ближе. Минута — и…

   — Жаль, Манчиху не отымел, — добавил Кир. — На тот свет отправилась… Туда ей, суке, и дорога.

   — Скотина! — не выдержав, взревел Емеля. — Что ты понимаешь?! Она была лучше всех! Она моим другом была! Да если б не ты! Если б не вы… Да лучше б вы…

   Он не успел сказать все, что так жгло язык. Лишь подумал. И мгновенно, вспышкой, в голове проснулась Щука:

   «Это я исполню. Я помогу, мой сын…»

   На руке дрогнули чешуйки, а вокруг, словно по щелчку пальцев, появился туман. Глазищи растворились в воде, и Емеля, заледенев, понял, что сейчас произойдет.

   — Че за?..

   — Ребзи, я…

   Волна хлестнула семихвостной плетью. И первая лодка перевернулась, выбрасывая людей в воду, где их ждал ужас.

   — Не надо!.. — закричал Емеля, но было поздно.

   Друг Кира, который первым вынырнул на воздух, не успел сказать и слова: какая-то сила резко дернула его вниз, и Кир заорал, заметив, как метнулось рядом с ним огромное тулово.

   Вода вскипела, выбросив алый фонтан. Отчаянно матерясь, парень во второй лодке пытался затащить в нее Кира, когда Щука напала снова: она выпрыгнула из воды, широко раззявив страшную пасть. И Емеля — мокрый, оцепеневший — еще успел увидеть, как на ее «короне» болтаются ошметки мяса.

   Многоголосый вопль, опрокинутая лодчонка. Место, где только что барахтались люди, забурлило, точно рыбий котел. Малахитовая вода стала розовой, затем — ярко-красной. Лодку Емели качнуло, и ужас, что вспыхнул от этого, заставил взяться за весла и грести, грести, прочь, быстрей, от проклятого места и проклятой Щуки, от голоса совести и…

   — Помоги!

   Хрип за спиной.

   — Помоги-и-и!

   Дрожа, Емеля обернулся. Позади, цепляясь за перевернутую лодку, умолял о спасении Кир. Из его ног, откусанных до паха, толчками выходила кровь, смешиваясь с водой.

   — Помоги-и… И-и-и!

   Из воды вылетела остроносая морда. Хватанув Кира за культи, Щука дернула головой, отбрасывая огрызок человека в туман. И, помедлив, нырнула за добычей.

   Емеля не смотрел, что было дальше. Страх, скрутивший внутренности, был так силен, что он очнулся лишь на берегу.

   Бросив лодку, Емеля помчался домой. В глазах стоял проклятый туман, ноги заплетались, а в ушах звенели предсмертные крики.

   «Куда ты, сын? Ты мой. Ты не можешь убежать…»

   — Я не твой, — выдавил Емеля.

   Манчиха была права. Эта тварь — зло. Ему не надо было трогать ее. С самого начала.

   А Манчиха… Почему она не спасла ее?

   «Потому что не захотела. Она знала, что Манчиха ее подозревает».

   Мох на вертком, стремительном теле. Зубы-иглы, зубы-шампуры. Бронзовая чешуя.

   «Теперь ты тоже мой сын…»

   — Неправда!

   Всхлипывая, Емеля остановился и сдернул повязку.

   Новая чешуйка. И старые — еще тверже, крупнее.

   — Я не твой, — сквозь зубы повторил Емеля.

   Пальцы дрожали, когда он вытащил перочинный нож. Тряслись, когда начал резать. Но он сделал все, как надо. И так — полуживой, окровавленный — доковылял до дома.

   — Ты! — бросился навстречу дядя Прохор. — Ты куда делся, мы везде…

   Дядя запнулся. Но тут, чуть не падая, с другого конца улицы показалась еле бегущая бабушка.

   — Емеля!..

   Бабушка всхлипнула и стала оседать на дорогу. Лицо ее скривилось, оплывая с одной стороны.

   — Бабушка! — заорал Емеля, кидаясь к ней.

   Он не заметил, как рядом вырос папа. Не слышал тех, кто спрашивал, что случилось. Мир рухнул в бездну, где плавала довольная, сытая Щука.

   В тот же день бабушка умерла. Инсульт. Два дня Емеля молчал, не отвечая на вопросы: ни родителей, ни милиционеров. Ни на вопросы врача, которого вызвала мама, — уже дома, когда забрала его в Самару.

   Вскоре разгорелся скандал: папа хотел, чтобы он приехал на похороны бабушки. Мама же выступала против: опасно, ведь Кира еще не нашли. Но тут Емеля заговорил:

   — Я поеду. Я… хочу попрощаться.

   На похоронах, в толпе, он и услышал, что отец Манчихи, отчаясь найти виновников смерти дочери, напал на мать Кира. Пытал ее… и допытал. Теперь в СИЗО. Есть версия, что на самом деле это он убил и закопал где-то Кира с дружками. А потом еще на его матери отыгрался.

   Покачнувшись, Емеля сглотнул. А после — увидел Щуку.

   Ее голова торчала из шеи тети Зои. Вот повернулась, поднесла платок к рубиновым глазам. Подмигнула.

   Емеля застыл.

   На плечо вдруг лег здоровенный плавник.

   — Ты как?

   Голос дяди Прохора. А голова — Щучья. Зубы так и сверкают.

   Букет с двенадцатью розами затрясся в руке.

   — Сын!

   Она там и тут. В дяде Викторе и тете Марине. В мужике из похоронного бюро. В папе. В…

   Емеля выронил букет и упал. Тело его стало сотрясаться в судорогах, из глаз брызнули слезы, а перекошенный рот стал выплевывать, выкрикивать, хрипеть правду о нем и Щуке…

   Конечно, ему никто не поверил. Мама плакала, обвиняя во всем отца с его потаканием рыбалке. Жизнь наполнили кошмары. Психиатр уверял, что все из-за смерти близких: подруги и бабушки. Что так бывает. Живой может обвинять себя, резать себя, как порезал себя он. В глазах взрослых Щуки не существовало. Просто не могло существовать.

   И он смирился. Сделал вид, что согласен. Пил все положенные таблетки.

   Где похоронили Манчиху, он так и не узнал. Семья переехала в другой федеральный округ, хотя папа ежегодно летал в родные края, чтобы побывать на могиле матери. Он хотел, чтобы и сын однажды присоединился к нему. Но мама… Родители ссорились все чаще, сильней. В конце концов развелись. Через какое-то время — умерли.

   Емельянов привык жить один.

   А потом случилась эта работа. Маша.

   И командировка в Самару.
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…Вдалеке из воды высунулась корона, что за годы выросла еще больше. Тварь приплыла на зов, и Емельянов радостно оскалился.

   — Щука! — крикнул он. — Я разгадал твой план! Знаю, чего ты добивалась!

   Нет ответа. Лишь близкий плеск отовсюду.

   — Пусти меня! — опять завозился Королевич и заорал: — Помогите! Кто-нибу…

   Пинок заставил его замолчать.

   — Эй, Щука! Я победил, поняла? Перехитрил! — прокричал Емеля и расхохотался. Нервы были на пределе. — Ты же хотела, чтоб я вернулся? Хотела отомстить?

   Молчание. Но корона стала приближаться к берегу.

   — А хрен тебе! Поклянись, что оставишь меня в покое! Что никогда не тронешь меня и моих родных! Или я сожгу твоего сына! Прямо сейчас!..

   Емельянов помнил, что когда-то говорила Манчиха. Что в сказке герой может обхитрить нечисть в последний момент и спастись. Сейчас он свято верил в это — так же, как в то, что у корней дерева корчится именно Щукин сын. Это Щука дала ему красоту и удачу, это он когда-то тоже спас мерзкого щуренка и заполучил…

   «Чешуя, — вдруг вспомнил Емельянов и окаменел. — Я не видел…»

   «Это не мой сын, — перебила его Щука. А потом добавила: — И ты не мой».

   Остров дрогнул под ногами — и стал опускаться. На берег хлынула вода.

   Королевич завопил. Он вопил что-то, визжа, но Емельянов, уже не слушая, уронил зажигалку и побежал к лодке.

   Успеть. Добежать!

   Волны, бурля, атаковали, словно на море в шторм. Емельянов запрыгнул в лодку и успел отплыть на пять метров, когда к нему понеслась Щука.

   «Ты не получишь меня, тварь!»

   Он выхватил пистолет Королевича и несколько раз выстрелил в воду.

   Корона дрогнула и стала опускаться. Выстрел, еще один… Патроны кончились.

   «Еще не конец», — упрямо подумал Емельянов, бросаясь к брезенту. Там, надежно укрытый, лежал короткий самодельный гарпун.

   «Давай, Моби Дик. Плыви сюда».

   И Щука напала: прыгнула из воды, раскрыв пасть, смердящую гнилой рыбой. Емельянов метнулся к ней — и промахнулся, когда Щука ударила в лодку вместе с волной.

   Лодка перевернулась, гарпун выскользнул из руки. Но тело сработало раньше разума: Емельянов вынырнул и на пределе сил, со всей доступной скоростью, поплыл к просвету.

   Манчиха, бабушка, Кир и пацаны, родители, Маша и Королевич — все они промчались в голове, оставив одну Щуку. Вода стала вязкой, как патока, тело ослабло, а до просвета осталось всего ничего, когда сзади раздался сильный всплеск.

   «Щу…»

   Острое, мощное вцепилось в ноги, ломая кости. Крик сменился бульканьем, вода — кровью, и Емельянов, слепнущий от боли, Емельянов, которого окунули с головой, увидел, как в глубине его окружают твари: Щучьи дети, что пришли на пир. С зачатками корон на голове, но острыми, акульими зубами.

   Метнулось второе гигантское тело — Емельянова толкнули вверх, к воздуху, и тут же вниз, отрывая правую руку. Рывок, удар хвоста, взбивший пену, — и бок взорвался болью.

   Огрызок Емельянова схватили поперек. Разум уже ускользал в темноту, но фраза, всплывшая в памяти дохлой рыбой, была четкой. Щука часто ест жертву с головы, вспомнил Емельянов слова Манчихи.

   И еще успел улыбнуться, когда, перевернув, его направили в глотку.
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   Примечания

  

  


    1

   

   Ужасный век, ужасные сердца (англ.).

  

    2

   

   Камни и трости раздробят мои кости, но слова никогда не ранят меня. Как и камни с тростями.

  

    3

   

   «Знамя, усыпанное звёздами» — государственный гимн США.

  

    4

   

   Общее название алкогольных напитков в корейском языке.

  

    5

   

   Демоническое существо из арабско-персидского фольклора. Взобравшись на чужую шею, давалпа заставляет жертву добывать для него пищу и не покидает насиженное место до тех пор, пока жертва не умрет от усталости.

  

    6

   

   Гоэтия — средневековая оккультная традиция призыва и общения с демонами.

  

    7

   

   Эвокация — обряд призыва магом сверхъестественных существ.

  

    8

   

   Сигил — символ, обладающий магической силой. Используется в гоэтии для призыва и контроля демонов.

  

    9

   

   Мантика — здесь: гадания, прорицание.

  

    10

   

   О господи (здесь и далее в рассказе — фр.).

  

    11

   

   Дедушка.

  

    12

   

   Ты теплый.
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